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Егор Летов
Да это же просто праздник какой-то!

Карабас Барабас
Глава первая. Femme fatale (Роковая женщина)

История эта, прогремевшая в своё время на весь Петербург и до сих пор окружённая многочисленными легендами, произошла в ту, всё стремительнее удаляющуюся теперь в прошлое эпоху, когда наш город ещё называли Ленинградом, когда надоевшие, старые пьесы в городских театрах только-только начинали уступать конкуренции увлекательных хэппенингов, спонтанно разыгрывающихся на политических подмостках, когда массовые первомайские демонстрации трудящихся стихийно перерастали в не менее массовые гуляния кришнаитов, когда сказочными белыми ночами люди с восторгом наблюдали развод и состыковку первых телевизионных мостов.

Вот тогда-то, именно в одну из таких прекрасных ленинградских ночей и возвращался домой с основательно затянувшейся вечеринки Костя Свидригайлов. Возвращался он не один: с гордостью солдата, только что отвоевавшего интересующий его трофей, вёл Костя за руку несколько подвыпившую девушку, весьма, по-видимому, отягощённую тем фактом, что ей приходится передвигаться на высоких каблучках, благодаря которым она, впрочем, доходила ростом до Костиного плеча и даже могла склонить на него свою хорошенькую головку. Костина походка тоже не отличалась твёрдостью, но всё же он, считая, что это входит в его мужские обязанности, позволял своей спутнице опираться на себя и вообще старался не терять самоконтроля, полагая, что оставленная без его помощи девушка обязательно должна заблудиться и пропасть в джунглях большого города.

Белая ночь постепенно таяла, наступал рассвет. Чистый утренний воздух подействовал на парочку весьма освежающе, так что, когда они вошли в просторное парадное одного из так называемых сталинских домов, чьи монументальные фасады высятся по обе стороны Московского проспекта, от последствий состоявшейся накануне вечеринки не оставалось уже и следа. Костя, завершивший наконец своё постепенное превращение из невозмутимого рыцаря, в любых обстоятельствах охраняющего даму своего сердца, в милого, обаятельного парня, немного робеющего соответственно своим неполным семнадцати годам, потупив серые глаза, обратился к стоящей теперь напротив него девушке:

— Послушай, Ло, извини, но я не могу пригласить тебя сейчас к себе. Родители, понимаешь?.. Ты же знаешь, они непременно хотят контролировать, с кем мне водиться, а с кем нет. Ваша компания, видите ли, не внушает им доверия.

— Ну ты и хорош, — поморщила своё смазливое личико та, которую называли Ло. — Сам вызвался меня провожать, а теперь оказывается, что это я тебя проводила, да ещё и зайти к тебе не могу.

— Ну если хочешь, я сейчас отведу тебя в твоё общежитие, — смущённо предложил Костя, который теперь уже и сам не мог себе объяснить, каким образом всё произошло именно так, как это только что описала Ло. 

— Да ладно. Вижу, что тебе уже домой хочется, папенькин сыночек...

Однако "папенькин сыночек" решил, видимо, немедленно подорвать свой имидж: заключив Ло в объятия, он стремительно поцеловал её. Для этого ему пришлось слегка приподнять свою обидчицу над уровнем пола. Она мужественно выдержала его страстный поцелуй и, когда он наконец выпустил её, расхохоталась:

— Не пойму, что я нахожу в тебе, ей-богу. Даже целоваться ты нормально не умеешь.

— Как не умею? — удивился Костя. — По-моему, я нормально...

— Не умеешь, не умеешь, — настаивала Ло, продолжая смеяться. — Ты мне чуть язык не откусил.

— Ты меня любишь? — серьёзно спросил вдруг Костя. 

— Не болтай ерунды. Как я могу ответить так сразу?

— Мы знаем друг друга уже четыре месяца...

— Но до вчерашнего вечера я и не подозревала, что ты по мне вздыхаешь.

Тут Костя действительно вздохнул. 

— Ведь с Володей у вас уже всё кончено? — спросил он. 

— Да уж не сомневайся.

— Ты спала с ним?

— Нет, знаешь, мы всё время по подъездам торчали, — иронически усмехнулась Ло. 

— И целоваться он, значит, умеет?

— И целоваться, и ещё кое-что.

— Что? — встревожено спросил Костя.

— Когда будешь взрослым, узнаешь.

Костя нахмурился:

— Не пойму, почему от него все девчонки в таком восторге...

— А ты сам с ним попробуй — узнаешь, — ответила Ло, хитро прищурившись и поднимаясь на несколько ступенек выше. 

— Ну у тебя и шутки! — обиделся Костя и даже отвернулся от неё.

— Ну не обижайся, — смягчилась Ло и, ласково обняв Костины широкие плечи, поцеловала его в затылок.

Через несколько секунд они уже самозабвенно целовались, и лишь хлопнувшая где-то наверху дверь лифта прервала эту идиллию.

— Послушай, — сказала Ло, — пусти меня к себе. Я давно хотела посмотреть, как живут папенькины сыночки. 

— Дай подумать... Сейчас восемь часов. Папа должен быть уже на работе, у него, по-моему, сегодня с самого утра какое-то заседание или совещание...

— Да у него, наверное, всегда заседания. Это ведь его позавчера показывали в "600 секунд": Свидригайлов — директор завода, хозрасчёт, самоокупаемость?..

— Думаешь, я его каждый раз по телевизору смотрю? Мне дома что ли не хватает?.. Ну вот, мама, в принципе, на даче, но она иногда приезжает на выходные.

— Сегодня не выходной, — напомнила Ло.

— Ну всё равно она могла приехать. Короче, я пойду наверх, взгляну, как обстоят дела. Если никого нет и путь свободен, то позову тебя. 

Путь оказался свободен, и спустя несколько минут Костя, галантно открывая перед дамой дверь, уже впускал её в квартиру. В этой квартире было где развернуться на полную катушку, что Ло немедленно и сделала, наскоро пробежавшись по всем пяти комнатам, покрутившись перед гигантским зеркалом в просторной прихожей, прихватив на кухне коробку конфет и завершив своё триумфальное шествие по этим хоромам победоносным танцем на кровати в комнате Кости. 

— Живут же люди! — воскликнула она. — Класс! У тебя и видик есть? А ну-ка, поставь что-нибудь!

На экране замелькали силуэты людей в сумерках. Патологически спокойный голос переводчика за кадром передавал напряжённую беседу двух героев: "Джек сказал, что мы можем покататься на его автомобиле. — Да, но учтите, ребята, у него нет колёс.." и т. д.

Костя присел на край кровати рядом с Ло, жующей принесённые с кухни конфеты, и попытался её обнять. 

— Отстань, дай посмотреть, — отмахнулась она.

Костя, вздохнув, повиновался и даже некоторое время послушно следил за силуэтами на экране, чтобы составить Ло компанию. Но вскоре ему это окончательно надоело. Он сел за свой письменный стол, достал из ящика набор цветной бумаги "Карлсoн" и, вынув оттуда зелёный листок, начал из него что-то складывать.

— О! — воскликнула вдруг Ло, чуть не подавившись конфетой и указывая пальцем на экран. — Посмотри, вот этот, вот этот очень похож на Володю! Правда?

— Не знаю, — отозвался Костя, лишь на секунду оторвавшись от своего занятия. — Слишком неотчётливо видно. 

— Ну всё равно видно, что похож, — настаивала Ло. 

— Послушай, ведь ты говоришь, что вы уже насовсем расстались. А мне кажется, ты до сих пор от него без ума, — обиженно проговорил Костя. 

— Не ревнуй, это не тот случай. 

— Что значит "не тот случай"?

— Мы с Володей действительно расстались, но только потому, что... Ну в общем были причины. А с тобой, это совсем по-другому. Лучше не сравнивай себя с ним, понятно?

— То есть как? — совсем обиделся Костя. — Я, значит, тебе его заменить не смогу, да?

— Что это ты там мастеришь? — поинтересовалась Ло, внезапно обратив внимание на Костины занятия за столом, которые он не прекращал во всё время разговора. 

— Это самолётик, — объяснил Костя, гордо показывая ей уже почти готовую сложенную из бумаги модель. — Я ещё и посложнее сделать могу, но для этого нужен клей, а у меня как раз кончился. И все они у меня летают. Вот посмотри, — он запустил свой самолётик в воздух, и тот, действительно, пролетел через всю комнату, приземлившись на книжном шкафу. 

— А солдатиков у тебя случайно нету? — скептически спросила Ло. 

— Солдатики? — обрадовался Костя. — Конечно есть, разные. Только я уже давно их не вынимал. Если хочешь, найду. 

Ло презрительно поморщилась:

— Ну вот видишь: у тебя ещё самолётики, солдатики. А ты всё туда же — хочешь мне Володю заменить. Он всё-таки настоящий мужчина, а не такой глупенький мальчик, как некоторые...

— Ну уж самолётики тут совсем не при чём, — нахмурился Костя. — А если я тебе не нравлюсь, то так и скажи...

— Ладно, ладно, хватит дуться, — успокоила его Ло. — Лучше поухаживай немного за девушкой, притащи что-нибудь выпить.

Костя с готовностью вскочил с места и полетел в гостиную. Открыв бар, он вынул оттуда уже начатую бутылку красного вина, втайне надеясь, что, когда он вернёт её назад, родители не обратят внимания на то, что уровень жидкости в ней несколько понизился. Затем, осенённый внезапной идеей, Костя побежал на кухню, достал из шкафа два хрустальных бокала и, поставив их на поднос вместе с бутылкой, понёс его одной рукой, изображая ловкого официанта и рассчитывая произвести своим эффектным появлением в комнате особенное впечатление на ожидавшую его Ло. Но только он предстал перед ней, в дверь позвонили.

— Родители? — немного испуганно высунулась в коридор Ло. 

— Какой же я болван! — воскликнул Костя, поспешно ставя поднос с угощением на письменный стол и выключая видеомагнитофон. — Как же я мог забыть? Это же моя училка французского, студентка одна. Мне папа нанял, я же поступаю в этом году. Давай, прячься в ванную.

— Да ты что? — изумилась Ло. — Если надо, я могу просто уйти. 

— Нет, ты её не знаешь. Она обязательно всё предкам доложит, и тогда... Ну пожалуйста, спрячься. Мы недолго.

Он почти насильно затолкнул изумлённую Ло в ванную комнату и заспешил к входной двери, звонки в которую становились всё настойчивее. На пороге стояла совсем молодая девушка, одного взгляда на которую было достаточно, чтобы определить в ней абсолютную красавицу, сошедшую в реальный мир не то с обложки журнала мод, не то со старинной библейской фрески. Её слегка вьющиеся, длинные каштановые волосы образовывали несколько тугих завитков перед нежными розовыми ушами и ложились аккуратными прядями ей на спину и плечи. Строгий брючный костюм, в который она была облачена, удивительно подходил к её высокой стройной фигуре. Несмотря на весь свой ангельский облик, юная учительница, едва переступив порог, устремила на Костю довольно строгий взгляд из-под бархатных ресниц. Костя знал, что его репетиторша обычно сохраняет этот взгляд на протяжении всего урока (даже когда улыбается), видимо, пытаясь заставить таким образом своего ученика забыть, что разница в возрасте, разделяющая их, совсем незначительная, и придать себе побольше авторитета в его глазах, в чём она, кстати сказать, уже вполне преуспела.

— Bonjour! (Доброе утро!) — поприветствовала она Костю.

Этого правила, а именно: и до, и после, и во время урока говорить с ним только по-французски, учительница также всегда придерживалась неукоснительно.

— Bonjour, Авдотья Романовна, — ответил он ей несколько рассеянно. — Entrez, s'il vous plaît. (Проходите, пожалуйста.)

Авдотья Романовна вошла в Kостину комнату и, подойдя к письменному столу, за которым обычно проходили занятия, удивлённо вскинула на Костю свои тонкие чёрные брови.

— Qu'est-ce que vous avez préparé ici? (Что это вы тут приготовили?) — указала она рукой на поднос с вином и двумя бокалами. — C'est pour notre cours? (Это для нашего урока?)

— Oui, (Да) — поспешно кивнул Костя. — C'est pour vous. (Это для вас.)

Авдотья Романовна заняла своё место за столом. Костя сел рядом. 

— Merci beaucoup, (Большое спасибо) - сказала она, с трудом сдерживая улыбку. — Ah, c'est un vin français (Ага, это французское вино), — учительница взглянула на этикетку. — Vous étes vraiment très gentil, Koстя. Mais... ... est-il une bonne idée de boire du vin pendent le cours?  (Oчень мило с вашей стороны, Костя. Но... хорошая ли это идея — пить вино во время занятия?)

— Mais oui, (Конечно) — закивал головой Костя. — Vous avez bien dit que c'est le vin français. (Вы же сами сказали, что это французское вино.)

— Bon, (Хорошо) — рассмеялась Авдотья Романовна. — Nous pouvons essayer une gorgée. (Мы можем чуть-чуть попробовать.)

Косте ничего не оставалось, как разлить "le vin français" по бокалам.

— Bon santé! (Твоё здоровье!) — Aвдотья Романовна отпила немного вина.

Костя последовал её примеру. В это время на пороге комнаты появилась Ло, самовольно покинувшая место своего принудительного заключения. 

— Так-так, — произнесла она, нагло разглядывая молодую учительницу. — Хороший у вас тут, оказывается урок, не скучный. Правда, Костя?.. Только не пойму, чего ты от меня-то хотел, когда у тебя тут такая pretty woman? Ну всё, извините, если испортила ваше рандеву. Я ухожу, — она выбежала вон.

— Постой, Ло, — Костя догнал её в коридоре и попытался удержать за руку. — Это же действительно учительница. Видела, мы с ней по-французски говорили?

— Надо же какие аристократы! — воскликнула Ло, воспринявшая, казалось, только последнее предложение. — Меня боишься в дом привести, а эта — пожалуйста — сама вваливается. Такую родителям, конечно, не стыдно показать. Но мне наплевать. Ты мне сто лет не нужен, я над тобой всегда только смеялась, — с этими словами Ло, громко хлопнув дверью, покинула Костину квартиру. 

Раздосадованный Костя беспомощно развёл руками и с крайне озабоченным выражением лица вернулся в комнату к своей учительнице. Авдотья Романовна преспокойно пила своё вино. 

— Racontez-moi ce qui s'est passé? (Расскажите мне, что произошло?) — попросила она. — Cette fille, elle vient d'où? (Oткуда взялась эта девушка?)

— Je l'ai cachée... dans la bagnoire, (Я её спрятал... в ванне) — oтветил Костя, понурив голову и не решаясь переходить на русский.

— Dans la salle de bains, je suppose? (В ванной комнате, может быть?) — улыбнулась Авдотья Романовна. — C'est une idée très bizarre. (Очень странная идея.)

— Oui, (Да) — согласился Костя. — Mais j'avais peur que vous raconteriez tous à mon père. (Но я боялся, что вы обо всём расскажете моему отцу.)

— Tous? (Обо всём?) — удивилась учительница. — Mais tu ne vas pas me racontez qu'il t'interdit de frequenter des filles? (Разве он тебе запрещает приглашать девушек?) — спросила она, внезапно переходя на ты. 

— Non, mais ce m'est defendu de rencontrer les gens d'une certaine clique... (Нет, но мне запрещено встречаться с людьми из одной компании...)

— Et elle est de cette clique? (И она из этой компании?) — сочувственно спросила Авдотья Романовна. — Mais peut-être que ton père a raison. Tu viens de voir qu'elle n'etait pas très gentille avec toi. C'est mieux que tu toujours obeisse à ton papà. C'est un homme très respectable, (Хотя, может быть, он и прав. Ты же только что видел, что она обошлась с тобой не самым деликатным образом. Будет лучше, если ты всегда будешь слушаться своего отца. Это человек, заслуживающий большого уважения) — произнесла она, как показалось Косте, с какой-то хитрой улыбкой. 

Костя вздохнул:

— Je voudrais toujour être si raisonnable et maître de soi comme vous. (Я бы хотел быть таким же рассудительным как вы и всегда владеть собой.)

— Moi, je suis toujours maître de moi? (Я всегда владею собой?) — рассмеялась Авдотья Романовна, вставая с места и прохаживаясь по комнате. — Tu te trompes peut-être, mon cher (Возможно, ты ошибаешься), — подойдя к книжному шкафу, она заметила приземлившийся на нём бумажный самолётик. — Est-ce que tu l'as bricolé toi-même? (Tы его сам сделал?)

Костя кивнул.

— Est-ce qu'il vole vraiment? (Oн и вправду летает?)

Костя снова кивнул. Авдотья Романовна, будто желая сама в этом убедиться, взяла в руки самолётик и запустила его в воздух. 

— Tu me montreras comment tu les fait? (Ты мне покажешь, как ты их делаешь?)

Костя с готовностью разложил на столе перед Авдотьей Романовной листки цветной бумаги и увлечённо начал показывать ей, как надо правильно складывать самолётики, уже почти забыв о неприятном приключении с Ло. 

Глава вторая. Про солнышко

Июньское солнце немилосердно вонзало в землю свои раскалённые лучи. Родион Раскольников лежал на спине в борозде между двумя грядками, полностью скрытый от посторонних глаз высокой стеной сорняков, любезно оставленных здесь колхозниками, чтобы студентам после напряжённого учебного года было чем заняться в поле. Но Раскольников, видимо, был очень нерадивым студентом, поэтому он вовсе не пытался подобно своим собратьям по несчастью ликвидировать сорную траву, а, напротив, как уже было сказано, использовал её в качестве прикрытия от тех, кто мог бы указать ему на его бездействие. 

Прищурив глаза, глядел он в небо, голубое-голубое, без единого облачка. В какой-то момент ему показалось, что оно превратилось в небо под Аустерлицем, а он сам в раненого князя Болконского, ожидающего своей смерти посреди усыпанного мёртвыми солдатами поля брани и думающего о Наполеоне. "А небо становится ближе, — вдруг вспомнились ему стихи, которые к моменту его ранения под Аустерлицем ещё не были написаны. — Так близко, что больно глазам. И каждый умрёт той смертью, которую придумает сам..."

"Придумать свою смерть — это легко сказать, — вздохнул про себя раненый герой. — А если её за тебя уже давно придумали? Точно так же как и жизнь? Что же тогда остаётся делать? Грядки пропалывать, грядки, и не рассуждать много..."

— C'est une belle mort! (Вот это прекрасная смерть!) — услышал он над собой голос проезжающего через поле на коне Наполеона.

Но это был не Наполеон, а приятель Раскольникова — Разумихин, учившийся вместе с ним на философском факультете ЛГУ, который как раз в этот момент остановился над Родионом с канистрой воды. И говорил он ему что-то совсем другое:

— На-ка, хлебни глоток, а не то совсем тут на солнце перегреешься.

— Отстань, — откликнулся Раскольников, — дай человеку отдохнуть. 

— Отдохнуть?! — шуточно возмутился Разумихин. — Эх ты, тунеядец!

— Ты сам-то много прополол?

— Я важную работу делаю: питьё трудящимся разношу. Что бы вы без меня делали?

— Всегда ты, Разумихин, пристроишься.

— Как же иначе? — Разумихин присел на корточки перед своим лежащим на земле другом. — Слушай, Родя, махнём сегодня в Ленинград, проветриться? Надоел мне уже этот посёлок, как я не знаю что.

— А в Ленинграде-то что делать? — равнодушно отозвался Родион.

— Как что? Отдохнём, поедим хоть нормально, а то нас тут так кормят, что мы от недостатка витаминов скоро сорняки жрать начнём.

Действительно, на соседней грядке двое студентов пробовали уже на вкус хоть и не сорняки, но, вероятно, не более пригодную в пищу, только что вырытую ими из земли кормовую свёклу, которой было засеяно всё поле. 

— К тому же, — продолжал Разумихин, — мне друзей повидать хочется. А ты что, по Насте своей не скучаешь? Не тянет в нежные объятия?

— Всё-таки можно до пятницы подождать. Мы тут всего-то три дня, — заметил Раскольников.

— К твоему сведенью, в пятницу вечером мы отсюда не уедем. После трёх поезда в Ленинград здесь вообще не ходят. Значит придётся до субботы ждать. Ну что, поехали?.. Какой ты всё-таки! — возмутился Разумихин, увидев нерешительное выражение лица своего друга. — Даже самую малость рискнуть не можешь. Даже из колхоза удрать слабо...

Раскольников нахмурился:

— Ладно, поехали. Только как ты себе это представляешь? Нас же сразу хватятся и потом отрабатывать заставят. 

— Никто нас не хватится, — успокоил его Разумихин. — Я уже почти всё придумал. Максиму Ивановичу мы скажем, что нас назавтра на соседний участок переводят, сено перебрасывать, а там у меня знакомства, нам даже документ какой-нибудь подпишут, если надо. А то, что мы в бараках ночевать не будем, никто и не заметит. Ребята не проговорятся, я им водки из Питера привезу, у меня тут уже полно заказов.

Договорившись таким образом с ребятами и руководившим прополкой преподавателем Максимом Ивановичем, Раскольников и Разумихин в четыре часа вечера сели на поезд, отправляющийся в Ленинград, а в семь часов уже выходили из него на Московском вокзале. Первым делом было решено посетить продуктовые магазины, после чего Раскольников собирался сразу же ехать домой, где надеялся удивить и обрадовать столь неожиданным появлением в городе свою девушку, в то время как Разумихин рассчитывал до намеченного на завтра возвращения в колхоз посетить ещё нескольких приятелей, которых у него насчитывалось великое множество.

В Елисеевском, купив каждый по двести грамм варёной колбасы, которую продавщица по их просьбе нарезала на тонкие ломтики, друзья встали в очередь за воблой, заказанной Разумихину вместе с водкой остававшимися в колхозе студентами. 

— Да что ты такой мрачный? — упрекал Разумихин своего друга. — Пусть на один день, но мы на свободе. Веселись ты, в конце концов!

Но Разумихин не успел выслушать ответа, который собирался дать ему Раскольников, так как его внимание привлекла серая кошка с жёлтыми глазами, прогуливающая вдоль очереди. 

— Киса, — позвал умилённый Разумихин и, развернув свою пачку колбасы, протянул ей один кусочек. 

Кошка понюхала тоненький кружочек и, разочарованно отвернувшись, пошла прочь.

— Совсем глупая, — махнул на неё рукой Разумихин и положил колбасу себе в рот. — Ничего, — повернулся он снова к Раскольникову. — Приедешь домой, Настя тебя развеселит. 

Выйдя из Елисеевского, отлынивающие от своих летних обязанностей студенты пошли вдоль по Невскому в сторону Гостиного двора. В подземном переходе, видимо распознав опытным глазом потенциальных клиентов, к ним подошёл подозрительного вида человек и, озираясь по сторонам, зашептал:

— Подзаправиться не хотите, молодые люди?

— Почём? — сразу же овладел ситуацией Разумихин.

— Пятнадцать рэ бутылка.

— А не много ли?

— Уж как хотите, высшее качество.

— Ладно, давай — три штуки. Родя, выкладывай: сколько у тебя там наскрёбывается?

Раскольников с видимым усилием достал десятку. 

— Да ты не бойся, — подбодрил его Разумихин, — нам ребята всё равно потом отдадут. Нет больше? Точно? Ну хорошо, слава богу у меня ещё кое-что осталось. 

Он достал из кармана недостающую сумму и протянул её спекулянту, который, вынув из какого-то тайника в грязном плаще три бутылки водки и, протянув их студентам, тут же исчез.

— Ну вот, порядок, — удовлетворённо сказал Разумихин. — Вот уже и гостинцами запаслись. Сделал дело — гуляй смело.

С двумя бутылками в карманах пиджака и с одной в руках, а также, прижимая к себе воблу, высовывающуюся из бумажного пакета, он был похож на коробейника, специализирующего на нуждах алкоголиков. Когда они проходили мимо Казанского собора, Разумихин вдруг интенсивно замахал кому-то руками. 

— Что там такое? — спросил Раскольников.

— Да знакомых увидел. Пойдём к ним.

Раскольников не удивился: с Разумихиным почти никогда нельзя было пройти по Невскому, не встретив каких-нибудь его знакомых, хотя в отличиe от Раскольникова он не родился и даже не вырос в Ленинграде, а жил здесь всего лишь четвёртый год. Сейчас Разумихин направлялся к трём длинноволосым парням с гитарами, полулежавшим на ступеньках Казанского собора.

— Откуда ты их знаешь-то? — неуверенно спросил Раскольников, который, насколько он мог вспомнить, ещё не видел у Разумихина таких альтернативных друзей.

— Не помню уже точно. В гостях где-нибудь или на концерте, — беззаботно ответил Разумихин.

— Да они тут сами себе концерт, — заметил Ракольников.

Действительно, альтернативные парни увлечённо перебирали струны своих гитар, и, не желая, видимо, ни на минуту отвлекаться от этого занятия, поприветствовали подошедших к ним студентов лишь кивками головы. 

— Давно не виделись! — обратился к ним Разумихин. — Что новенького?

— Да так, — ответил один из них, покосившись на Разумихина немного мутными глазами. — Мы вот песню новую сочинили. Если хотите, сыграем.

— Песню? Это интересно! — обрадовался Разумихин. — А про что? 

— Про солнышко, — последовал ответ.

— Про солнышко? Это мне нравится! — воскликнул Разумихин. — Садись, Родя, сейчас они тебе поднимут настроение. Начинайте, ребята!

Опустившись на ступеньки рядом с музыкантами, приятели приготовились слушать песню, которая и была незамедлительно исполнена и чей текст необходимо привести здесь полностью, по крайней мере до того момента, до которого нашим героям удалось её выдержать.

Про солнышко

Грязное солнышко догорало,

Мокрая тряпочка высыхала.

Заноза в пальце загноилась,

Голова кровью прослезилась.

В желудке человечества свирепствует запо-о-ор!

Нас всех уложит в землю весёленький топо-о-ор!

Водили хоровод вкруг помойной ямы,

Да горелые блины жевали упрямо.

Разбился вдребезги сливной бачок,

Разуверился в Боге бедный дурачок.

В желудке человечества свирепствует запо-о-ор!

Нас всех уложит в землю весёленький топо-о-ор!

В забытом НИИ погасили свет,

Научному сотруднику не выдали обед.

Перхоть выпала из волос

Под звонкий стук вагонных колёс

Под страшный стук вагонных колёс

Предсмертный стук вагонных колё-ё-ёс...
Не дожидаясь следующего припева, Разумихин потащил Раскольникова прочь, что, однако, абсолютно не смутило музыкантов, которые, увлечённые песней, казалось, уже не замечали ничего вокруг себя. 

Раскольников хоть и следовал за своим приятелем, но был, по всей видимости, не очень доволен таким внезапным бегством с импровизированного концерта. 

— По-моему, в этом что-то есть, — сообщил он Разумихину. — Это просто такой своеобразный взгляд на мир, понимать надо.

— А у меня тоже своеобразный взгляд на такие "комические куплеты", — ответил Разумихин.

— Кстати, — поинтересовался Раскольников, — откуда ты всё-таки знаешь этих типов? Вспомнил наконец?

— Да нет... Вообще, мне кажется, я их с кем-то перепутал, — признался Разумихин. — Ну да ладно, заодно и познакомились.

Глава третья. Femme fatale II (Роковая женщина II)

Яркое июньское солнышко, вдохновившее юных музыкантов со ступенек Казанского собора на их шедевр, не заботясь о социальных и прочих различиях, заглядывало в это утро и в просторную кухню семьи Свидригайловых, где Костя как раз сидел за завтраком со своим отцом и немного рассеянно ковырял вилкой яичницу-глазунью. Его отец, ещё очень неплохо выглядящий сорокапятилетний мужчина, допивая чай, читал вслух отрывок из какой-то особенно понравившейся ему газетной статьи.


— Да ты не слушаешь, — поднял он наконец глаза на Костю.

— А? Что? — отозвался Костя, очнувшись от своей задумчивости. 

— Ты сегодня как будто сам не свой, — заметил Свидригайлов-отец. — Вообще, мне кажется, ты переутомился здесь с этим поступлением. Надо немного и отдохнуть. Не поехать ли тебе на дачу к маме?

— Нет, — покачал головой Костя, — я не могу, у меня сегодня урок французского.

— Ничего-ничего, я договорюсь с этой девочкой. Поезжай себе спокойно, — Свидригайлов опять углубился в газету.

— Нет-нет, — снова возразил Костя, — я не хочу пропускать занятие.

— С каких это пор ты так увлёкся французским? — удивлённо посмотрел на него отец.

Костя пожал плечами.

— Скажи, — продолжал Свидригайлов, — нравится тебе Авдотья Романовна как учительница?

Костя кивнул.

— Может она с тебя мало спрашивает? — предположил Свидригайлов.

— Наоборот, — запротестовал Костя, — даже, по-моему, слишком много. И попробуй что-нибудь не выучить, она потом так посмотрит, что просто мороз по коже пробегает...

— Уж не боишься ли ты её? — с усмешкой спросил Свидригайлов.

— Немного, — серьёзно ответил Костя.

— И всё равно ждёшь-не дождёшься урока?

— Да, жду-не дождусь. Разве это плохо?

— Всё понятно, — сказал Свидригайлов, откладывая газету. — Тебе действительно пора на дачу, а то у тебя, по-моему, из-за этой Авдотьи совсем гормоны разыгрались. 

— Какие гормоны? — Костя широко раскрыл глаза.

— А вот такие, которые на твой организм действуют, когда перед тобой очень красивая женщина стоит. Вполне понятно в твоём возрасте.

— Не знаю, что тебе понятно, а мне ничего не понятно, — нахмурился Костя.

— Ну так поедешь на дачу? — спросил Свидригайлов после некоторой паузы.

— Поеду, — Костя мрачно отодвинул от себя тарелку, встал из-за стола и направился в свою комнату собирать вещи для предстоящей поездки. — Разбирайся сам со своей красоткой, — донеслось до Свидригайлова уже из коридора.

— Разберусь, я разберусь, — сказал Свидригайлов почти самому себе, допивая чай.

Но прежде чем разобраться с молодой учительницей французского, Свидригайлову предстояло разобраться с тысячью куда более важных вещей, для чего он тем же утром отправился на своё рабочее место в служебной Волге. О чём думал Свидригайлов всю дорогу и потом, сидя у себя в кабинете, догадаться было очень трудно, его лицо, как всегда, носило маску полной непроницаемости. Он подписывал какие-то бумаги, отвечал на телефонные звонки, выкуривал сигареты одну за другой, будто в него была заложена программа числового управления, как в большинство станков подчинённого ему предприятия. Ещё в начале смены, войдя в кабинет, Свидригайлов крупно записал в своём настольном календаре под сегодняшней датой "16.00" и подчеркнул эту, по каким-то причинам очень важную заметку жирной линией. Завершив к двум часам все дела, Свидригайлов ещё раз взглянул на запись в календаре и, улыбнувшись, вышел из кабинета.

Приехав домой, Свидригайлов первым делом убедился, что Кости уже действительно нет дома. Затем он отправился под душ и оставался в ванной комнате даже несколько дольше обычного, наблюдая за тем, как тёплая вода стекает по его мускулистому телу. Как следует освежившись и надушившись, Свидригайлов, напевая что-то, прошёлся по квартире, проверяя, везде ли соблюдён порядок. Заглянув в Костину комнату, он тяжело вздохнул и прикрыл дверь в неё поплотнее. Ещё раз убедившись с помощью двухметрового зеркала в прихожей, что в его костюме и вообще во внешнем виде всё было безукоризненно, он пригладил рукой свою светлую, аккуратно подстриженную бороду и, заглянув на минуту в кухню, вернулся оттуда с двумя хрустальными бокалами. Затем, пройдя в гостиную, Свидригайлов вынул из бара ещё не тронутую бутылку шампанского и поставил её на журнальный столик рядом с бокалами. Закончив эти приготовления, он опустился на мягкий чешский диван и предался каким-то своим размышлениям. На табло электронных часов высветилось "16.00", в дверь позвонили. Это без сомнения была Авдотья Романовна, она всегда по средам приходила в это время. 

Свидригайлов открыл дверь и, поприветствовав юную учительницу своего сына, пропустил её в квартиру. Авдотья Романовна была одета в узкую чёрную юбку до колен и в белоснежную кружевную блузку, из-под которой слегка просвечивал чёрный бюстгальтер.

— Давно вас не видела, Аркадий Иванович. — проговорила она своим ангельским голосом. — Вы всё в делах, чаще, наверное, по телевизору появляетесь, чем у себя дома?

— Ах, Авдотья Романовна, мы люди подневольные. Служим государству, пренебрегая личной жизнью. Только то и утешает, что не напрасно стараемся. Да, кстати: Кости нет дома. Перезанимался парень, я его отправил на дачу.

— Что же вы меня не предупредили? Я могла бы в это время другой урок взять, — проговорила Авдотья, впрочем почти без всякого укора в голосе.

— Виноват, виноват, — согласился Свидригайлов. — А раз уж так, то компенсирую вам это занятие материально.

— Ну уж это само собой разумеется, — решительный тон девушки всё же не мог скрыть того, что она вовсе не считает эту компенсацию делом таким уж безусловным, и порядком обрадована, что Свидригайлов сам догадался её предложить.

— А чтобы мои деньги, как говорится, не пропали даром, не сделаете ли вы мне одолжение, Авдотья Романовна, не выслушаете ли вы несколько моих вопросов в отношении Кости?

— Да, пожалуйста.

— Тогда пройдёмте в гостиную.

Очутившись в гостиной, Авдотья Романовна не смогла сдержать улыбку, когда заметила на журнальном столике бутылку шампанского с двумя бокалами. 

— Что-нибудь не так? — осведомился Свидригайлов.

— Нет-нет, всё в порядке, — ответила Авдотья. — Только... Вы никого не ждёте?

— Да нет, кроме вас никого.

— И в ванной никого нет?

Свидригайлов рассмеялся:

— Ну и шутки у молодого поколения. Мне уже не понять. Да вы садитесь, садитесь.

Авдотья Романовна опустилась на чешский диван, вытянув перед собой свои длинные стройные ножки. Свидригайлов присел рядом с ней.

— Скажите, — начал он, — нет ли у вас по поводу Кости каких-нибудь замечаний?

— Нет, что вы, — заверила его Авдотья Романовна. — Он очень прилежный мальчик. И такой забавный.

— Забавный? — переспросил Свидригайлов.

— Ну да. Знаете, что мы с ним на прошлом уроке делали? Самолётики. То есть он мне объяснял, как надо их правильно складывать из бумаги, по-французски, разумеется. Я сама его попросила, когда увидела, что ему это интересно. Видите, мы уже нашли общий язык.

— Ах, так вот оно что, самолётики, — задумчиво проговорил Свидригайлов. — Да, кстати, вы не хотите шампанского? Я просто подумал, оно что-то давно уже без дела у меня стоит. И раз вы тут, то всё-таки некоторый повод...

— Да нет, — с улыбкой отказалась Авдотья. — У меня от шампанского всегда голова кружится. Вот если бы сигарету...

— Пожалуйста, — хозяин дома вынул из бара пачку "Мальборо" и протянул её своей гостье.

— О, какая прелесть! — воскликнула Авдотья. — Всё-то у вас самого лучшего качества, — прибавила она почти кокетливо.

Свидригайлов тоже взял сигарету, и они закурили. Ему, видимо, больше не хотелось говорить о Косте. Дуня сама избавила его от этой темы.

— Как идут дела на вашем заводе? — спросила она.

— О, вам это будет неинтересно.

— Как же неинтересно? Теперь всех всё интересует. Я, например, раньше вообще новости не смотрела, а сейчас вот почти ни одной программы "Время" не пропускаю. На заводах, таких как ваш, решается будущее страны. Так что не стесняйтесь, рассказывайте, — в тоне учительницы, впрочем, скользила, как показалось Свидригайлову, какая-то насмешка. 

Однако он решил отвечать ей серьёзно.

— Если вас это действительно интересует, то слушайте: сегодня я подписал приказ о том, что наш завод окончательно переходит на полную самоокупаемость.

— И как вы думаете, у вас получится? — спросила Авдотья, выдыхая дым изо рта.

— Получится, должно получиться, — решительно ответил Свидригайлов. — У меня всё всегда получается.

— А правда, что на вашем заводе месяц назад началась серия сокращений?

— Да, правда. Но это ведь как раз необходимо, чтобы на самоокупаемость перейти. Да и кого сокращаем? Неквалифицированные кадры, пожилых, алкоголиков...

— О, вы опасный человек, — заметила Дуня с улыбкой. — Ради ваших целей никого не жалеете.

— Не мои это цели, а государственные. Но если уж мы заговорили об опасных людях, то знайте, что я вас, Авдотья Романовна, тоже опасной девушкой считаю.

— Меня? — рассмеялась Дуня. — Почему это?

— Да потому что вы своей красотой кого угодно с ума свести можете.

И так как Авдотья Романовна молчала, он подвинулся к ней совсем близко и слегка дотронулся рукой до её волос.

— Всё у вас шутки, — Авдотья Романовна вдруг погрустнела.

— Что это вы запечалились? — спросил Свидригайлов.

Она не отвечала.

— А я могу сказать, почему, — продолжал он. — Вы, Авдотья Романовна, гордая девушка. Вам бы не уроки давать, а забот не знать и в шикарных машинах ездить. А жизнь-то нелегка, не все в семьях директоров рождаются. Вот и приходится вам на стипендию жить, да с урока на урок перебиваться. Да и найти-то ещё уроков! Вот вы сейчас сказали, что предупредил бы я вас, вы бы к другим пошли. А ведь не к кому было идти, не так ли? Тяжело так жить такой девушке, как вы. И вы это лучше меня понимаете.

— Зачем вы всё это говорите? — спросила Дуня.

— Затем, что я-то вам как раз и предлагаю изменить это положение.

— Как же это? – Дунины карие глаза под длинными ресницами сверкнули так, что мороз пробежал по спине Свидригайлова, будто он был её учеником, не выполнившим домашнее задание.

Но он быстро взял себя в руки и, порывисто обняв сидящую рядом с ним девушку, чмокнул её в губы. Дуня вскочила с дивана и, насмешливо улыбаясь, стала прохаживаться по комнате. Свидригайлов ожидал слёз, пощёчины, тихой робости, чего угодно, но только не этого. Наконец, усевшись в кресло напротив Свидригайлова и всё ещё не выпуская из пальцев сигарету, она сказала:

— Значит вы предлагаете мне стать вашей любовницей? Правильно я поняла?

— Да, правильно.

— Довольно... аморально с вашей стороны, товарищ Свидригайлов, — иронически заметила Авдотья. — Имея жену и взрослого сына, который был специально отправлен на дачу, чтобы дать папочке возможность...

— Хватит! — Свидригайлов резко поднялся с дивана. — Я не позволю девчонке смеяться надо мной... Послушай, незачем скрывать, ты вызываешь во мне дикую страсть. Твоя походка, звук твоего голоса, запах твоих духов сводят меня с ума. Я больше не в силах владеть собой. Днём и ночью я думаю только о тебе, о том, как прекрасно должно быть твоё голое тело, о том, как будут смотреть твои глаза, когда ты будешь моей... А теперь будь умницей. Согласись, разве я мальчик, чтобы мучаться от неудовлётворённых желаний? Я всё для тебя сделаю, пойми. Будешь жить как королева. Поедем с тобой в Крым. Да что там Крым? За границу на месяц поедем, в Турцию. Я ничего для тебя не пожалею...

— Очень мило, — сказала Дуня, туша сигарету в пепельнице. — А теперь позвольте мне откланяться. Денег за пропавший урок можете мне не давать. Это я ещё должна вам за этот цирк. А на будущее давайте оставим всё, как есть. Когда вернётся Костя, позвоните мне, хорошо?

Дуня уже собиралась было подняться с кресла, как вдруг произошло нечто невероятное. Нечто такое, чего она в этой ситуации никак не могла ожидать. Товарищ Свидригайлов вдруг упал перед ней на колени. И когда он снова начал говорить, в глазах его уже не было прежней решимости, а голос дрожал и срывался:

— Ты не можешь отвергнуть меня так... Даже если мои деньги ничего для тебя не значат, то... то ты не можешь пренебречь моей любовью. Я без тебя ничто.... 

Он наклонился и поцеловал лакированную туфельку предмета своего обожания. Затем, не решаясь поднять глаз на Авдотью Романовну, Свидригайлов осторожно снял с неё туфельку и прижал свои губы к её ножке. Дуня вскрикнула, но не от того, что его горячее дыхание обожгло её кожу даже через капроновые чулки, а потому что в дверях гостиной она вдруг увидела Костю. Костя, казалось, задумчиво наблюдал разворачивающуюся перед ним сцену. Сковородка, которую он почему-то держал в руках, никого не удивила, так как она в любом случае прекрасно вписывалась во всю неестественность ситуации.

— Добрый вечер, — тихо произнёс Костя. — Я вспомнил по дороге, что мама просила меня захватить с собой тефлоновую сковородку, потому что на даче не оказалось нормальной кухонной посуды...

И прежде, чем кто-то из присутствующих успел как-то среагировать на его слова, Костя швырнул злополучную сковородку на пол и вышел вон. 

Глава четвёртая. Случай в 006

На рассвете следующего дня, обещавшего быть не менее жарким, чем предыдущий, Родион Раскольников держал путь по набережной Невы в направлении к мосту Лейтенанта Шмидта. Настроение у него было самое что ни на есть мрачное. Дело в том, что проторчав накануне с Разумихиным в городе намного дольше, чем он с самого начала запланировал и, добравшись к себе домой лишь после полуночи, Раскольников обнаружил, что Настя, несмотря на очень позднее время, отсутствовала в их общей квартире. На его подругу, которая и днём-то, если не работала, всегда сидела дома, это было совсем не похоже, и Раскольников сразу серьёзно забеспокоился. В конце концов новый район, в котором они жили, считался не совсем безопасным. Рассказывали, что недавно именно в их доме кого-то ограбили в лифте, в связи с чем Родион даже посоветовал Насте не пользоваться лифтом без его сопровождения, чего она, разумеется, не придерживалась, так как не имела ни малейшего желания подниматься пешком на десятый этаж.

"Такое легкомыслие не могло, разумеется, остаться безнаказанным", — размышлял про себя Раскольников.

Следовало, конечно, прежде всего, обзвонить Настиных знакомых, но, во-первых, во всём новом районе, где жили Настя и Родион, ещё не было телефонов, а во-вторых, если бы телефон и был, то Раскольников бы решительно не знал, кому звонить, так как, по его сведениям, Настя не имела абсолютно никаких знакомых. 

Он был так озадачен таинственным исчезновением своей подруги, что всю ночь и не подумал о сне. Уже утром ему пришла в голову мысль, что, пока он тут не находит себе места от беспокойства, Настя, быть может, пользуясь его предполагаемым пребыванием в колхозе, развлекается в объятиях другого. Раскольников почти задыхался от злости, мучая себя такими догадками. В конце концов он решил, не теряя времени, узнать всю правду, какой бы жестокой она ни была.

Поэтому сейчас он как раз направлялся к НИИ русского языка и литературы имени Пушкина с твёрдым намерением застукать изменницу на рабочем месте. Преисполненный мрачной решимости, перешагнул он наконец порог Настиного НИИ.

Вахтёрша узнала Раскольникова и, пережёвывая во рту сухарик, сразу же дала важную информацию:

— Не слышали, что у нас случилось? Наводнение. Вчера трубы прорвало, весь подвал залило. А у нас там, между прочим, книги ценные хранятся! До сих пор воду вёдрами вычерпываем. 

И действительно, то там, то тут мелькали сотрудники НИИ, кто с вёдрами, кто с книгами, носившими на себе следы долгого плавания по помещениям института.

Раскольников направился к Настиному отделу. В отделе никого не было, кроме секретарши, с диким треском печатавшей что-то одним пальцем на машинке. 

— Анастасию Юрьевну ищете? — как показалось Раскольникову, довольно нагло поинтересовалась секретарша. — Она в подвале, вместе с другими аварию ликвидирует. Передайте ей, кстати, что тут заказы с сосисками привезли. Если ей надо, пусть подымается...

Но Раскольников уже бежал вниз в подвал, не слушая секретаршу. Судя по всему, аварию уже удалось почти совсем ликвидировать. Вода наблюдалась только в виде отдельных лужиц на полу, впрочем следы её недавнего господства во всём книгохранилище можно было различить на стенах, потолке и, конечно же, на книгах.

Раскольникова сразу заметили. 

— Настасья Юрьевна, — понеслись по подвалу голоса, передавая друг другу эстафету.

Настя вышла из лабиринта мокрых стеллажей. Выглядела она довольно комично. Её серьёзное лицо, почти полностью скрытое за очками, и белая накрахмаленная блузка причудливо контрастировали с резиновыми сапогами и как-то странно подогнутой юбкой. В одной руке Настя держала половую тряпку, в другой — швабру.

— Родион? — удивилась она, — Ты же был в колхозе. Что-нибудь случилось?

— Ты, я вижу не особенно рада, — заметил он. — Я думаю, мне лучше уехать обратно, причём навсегда. Тебе ведь есть, с кем проводить ночи и без меня!

Ликвидирующие аварию сотрудники с любопытством взглянули в их сторону. Настя испуганно сделала ему знак говорить тише. 

— Ты же видишь, что у нас творится, — поспешно начала она оправдываться. — Я вчера после работы даже домой не заходила. Всю ночь тут с тряпкой, представляешь?..

Описание героического поведения Насти в столь трудное для НИИ время не вызвало у Раскольникова особого интереса. Однако ей, казалось, вполне удалось убедить его в своей невинности, хотя Родион всё ещё не переставал хмуриться.

— Да брось ты швабру наконец, — сказал он, криво усмехнувшись и прерывая её рассказ о прорванных трубах. 

— Светлана Михайловна, — обратилась Настя к проходящей мимо академического вида старушке с ведром в руках, передавая ей всю свою водоуборочную технику, — закончите за меня тут, пожалуйста. Мне сейчас надо пересортировать книги в кладовой 006.

Вышеуказанная кладовая представляла собой узкую комнату, почти полностью заставленную высокими, длинными стеллажами, на которых в беспорядке лежали довольно сильно пострадавшие от катастрофы книги. Настя увлекла Ракольникова поглубже в тесный проход между стеллажами и, сняв очки, улыбнулась.

— Ну как дела? Рассказывай, — попросила она.

— Хуже быть не может. В колхозе тоска, и никуда не укрыться от собственных мыслей. Это-то и есть самое страшное. Понимаешь?

— Нет, не понимаю. Я тебя редко понимаю, Родя. 

— И всё же ты понимаешь лучше других... Как твоя диссертация?

— Я говорила с профессором Григорьевым. Всю пятую главу придётся переписывать. Как минимум ещё недели две. Вот так вот... — она вздохнула. — Зато, знаешь, недавно сестричку твою видела, Дуню. Вот кто прекрасно поживает. Времени зря не теряет. У неё теперь связи. 

— Какие ещё связи? — снова нахмурившись, поинтересовался Раскольников.

— А вот какие: даёт уроки сыночку одного очень и очень влиятельного товарища. Завод "Галина" знаешь? Ну вот, его директор, Свидригайлов. Недавно по телевизору показывали. Дуня молодец, понимает, что правильные знакомства решают всё. Он ей ещё ох как поможет...

— Про маму ничего не говорила? Опять в больнице?

— Нет, ничего. Да ты бы им позвонил. 

— Нет. Ты же знаешь, какие у нас отношения.

— Тяжёлый ты человек, Родион.

— Лучше скажи, что тебе не терпится от меня избавиться. Может, ты и права. Я живу почти исключительно на твои деньги, занимаю твою драгоценную жилплощадь, в которой я, кстати, даже не прописан. Самое время вышвырнуть меня как собаку. Что ж... Но к своим я всё равно не вернусь. 

— Не болтай глупостей! Ты просто устал в колхозе, да? Ну ничего, сейчас тут закончу, пойдём домой, отдохнёшь там как следует...

— Не выйдет. Я сегодня опять должен быть в колхозе. В два встречаюсь с Разумихиным на вокзале.

— Правда? — в голосе Насти слышалось неподдельное разочарование. — До двух действительно ничего не успеть.

Раскольников уже и сам видел, что поездка в Ленинград, задуманная Разумихиным для увеселения и для поддержания угасающей в колхозе бодрости духа, по крайней мере с его стороны полностью не удалась. Неужели ничего уже нельзя было спасти? Вдруг Раскольникову пришла в голову одна мысль, которая сначала показалась ему безумной и рискованной. Но как только он до конца осознал, насколько опасным является задуманное им предприятие, ему ещё больше захотелось осуществить его.

"Заодно и проверю, способен ли я действительно на что-нибудь решиться..." — подумал он.

Теперь его было уже не остановить. Он поцеловал Настю в шею и прислонил её к одному из стеллажей, занятому насквозь промокшими брошюрами, обилие букв "ять" на обложках которых выдавало их историческую ценность. 

— Что ты делаешь? — немного испуганно спросила Настя. — Сюда же в любой момент могут войти...

Однако это замечание придало Раскольникову ещё больше решимости. Расстегнув себе брюки и задрав ей юбку, он немного приподнял Настю, так как она была значительно ниже его ростом. Настя слегка вскрикнула, но не оказала особого сопротивления. Чтобы не потерять равновесия ей пришлось обеими руками уцепиться за одну из верхних полок, а ногами упереться в лежащие на противоположном стеллаже увесистые тома какой-то энциклопедии. Откинув назад голову, Настя пыталась краем глаза захватить в поле зрения дверь, чтобы в случае чего не быть застигнутой врасплох. Движения, которые они сообщали обоим стеллажам, не оставались без последствий. Брошюрки одна за другой начали падать вниз, попадая временами прямо на голову Раскольникова. Когда всё было кончено, у ног его лежала целая стопка жёлтых книжек. Он вытер свой член о Настину юбку и застегнул брюки. 

Настя тоже поправляла свою одежду и довольно улыбалась, видимо вне себя от радости, что в кладовую никто не зашёл и всё обошлось без неприятных последствий. 

— Что мы наделали, — сказала она Родиону с шутливым упрёком, показывая на приземлившиеся по их вине на полу брошюры. — Между прочим девятнадцатый век, очень ценные экземпляры. 

Раскольникова, впрочем, мало обеспокоила судьба пострадавших от него книг. Он уже собирался идти и поэтому безжалостно сдвинул "ценные экземпляры" ногой в сторону, от чего они как-то совсем сморщились. 

— О, — воскликнула вдруг Настя, — чуть не забыла: у меня же сегодня в одиннадцать часов совершенно срочное дело, а до двенадцати я отсюда точно не выберусь. Может ты мне поможешь, Родя? Это нас обоих касается.

— Да что случилось? Говори.

— Знаешь, я вообще не хотела тебе рассказывать, — сказала Настя, опустившись на корточки и чересчур старательно подбирая разлетевшиеся во все стороны брошюры. — Но у нас сейчас так плохо с деньгами, а жизнь становится такая дорогая... Словом, я решила продать моё кольцо. Я тебе уже говорила, что оно ювелирами хорошо оценивается как антиквариат. В ломбарде всё же за него мало дают. Но мне тут порекомендовали одну старушку: коллекционерша или что-то в этом роде. Знает толк в таких вещах, даст, я надеюсь, по максимуму. Еле-еле дозвонилась до неё: ты же знаешь, сейчас много желающих избавиться от своих вещей. Она мне назначила встречу у себя сегодня в одиннадцать. А я тут с этой аварией совершенно обо всём забыла.

— Да как ты можешь продавать своё кольцо? — удивился Раскольников. — Ты же говорила, это семейная память или вроде того.

— В конце концов это моё дело. А тебя я прошу только помочь. У тебя ещё есть время до поезда, сходи, отнеси кольцо. Помни, нам это очень поможет. По крайней мере, мы тебе хоть пару новых рубашек купим, да и мне на зиму сапоги нужны, — прибавила она, с трудом стаскивая узкое колечко со своего пальца. — Только деньги, пожалуйста, без меня не трать.

— Где она живёт?

— Здесь недалеко, на канале Грибоедова. Вот её адрес, — Настя достала из кармана на юбке сложенную в несколько раз бумажку. — Только не забудь сказать, что ты от меня. А то она, говорят, посторонним вообще не открывает, боится. Впрочем, её можно понять, — в квартире много ценностей, всё такое. Да, зовут её Алёна Ивановна.

Глава пятая. Две сестры

Вновь оказавшись за порогом института, Раскольников быстрыми шагами заспешил прочь. Жара стояла невыносимая: хотелось окунуться с головой в Неву и оставаться под водой как можно дольше. Может быть даже всегда.

"Впрочем, — рассудил про себя Раскольников, — вряд ли стоит приписывать это желание только жаре".

Проходя мимо Зоологического музея, Раскольников увидел идущего прямо ему навстречу заведующего кафедрой истории КПСС профессора Лужина. Убедившись, что Лужин, не заметив его, повернул в сторону университета, Раскольников облегчённо вздохнул и, перейдя на другую сторону, продолжил свой путь. Нет, конечно у Родиона не было особых причин скрываться от этого типа, уже два раза завалившего его на зачёте по своему предмету, но одна мысль о том, что Лужин, быть может, остановит его, будет, как бы сокрушаясь, качать головой и говорить: "Запомните, молодой человек, историю КПСС ещё никто не отменял, впрочем как и саму КПСС...", казалась Раскольникову настолько ужасной, что он был рад избавиться от этой процедуры любой ценой. 

На мосту Лейтенанта Шмидта с ним поравнялась группа совсем молоденьких девочек, видимо возвращавшихся со вступительного экзамена или с собеседования в университете. Они были одеты в длинные полупрозрачные юбки и в такие же лёгкие блузки. Раскольников определил, что ни одна из них не носила бюстгальтера. Поравнявшись с Раскольниковым, они захихикали между собой, а когда он подмигнул им, одна из них, заливаясь от хохота, спросила:

— Скажите, где вы такой костюмчик заказывали? У Славы Зайцева?

— Модель летне-зимнего сезона, — подхватила вторая.

Раскольников был не на шутку раздосадован: какое право они имели насмехаться над ним. На нём действительно были рубашка и брюки, в которых он приехал из колхоза. Всё уже не первой свежести и не совсем целое, так как, не меняя этого наряда, Раскольников уже пару дней подряд ел, спал, а также лежал среди сорняков (до прополки как таковой дело практически не доходило). 

"Вот ведь как бывает, — думал Раскольников, — лежит человек себе целыми днями на грядке и думает... Чёрт знает, о чём думает. А потом вдруг появится какой-то там Лужин или хоть эти безмозглые девчонки и укажут тебе твоё место. Мечтаешь, мол, о небе, а у тебя ещё экзамен по КПСС не сдан, да и одет ты как пугало огородное... И идёшь ты, заметь, продавать кольцо своей женщины, чтобы она тебя потом на эти деньги кормила. Как говорится, сердечно поздравляю вас, Родион Раскольников, и удивляюсь, как вы до жизни такой дошли." 

На троллейбусной остановке напротив Эрмитажа толпился народ: вспотевшие женщины с кошёлками, асоциального вида подростки, грызущие семечки. Все выглядели угрюмыми и усталыми. Какой-то негр в шортах с орнаментом из серпов и молотов, видимо отбившийся от своей туристической группы, приветливо улыбнувшись Раскольникову, спросил:

— What time is it please?


Раскольников долго копался в карманах, разыскивая свои часы. Это были карманные часы какого-то доисторического образца, два года назад найденные им при разборе свалки возле музея, где он подрабатывал во время каникул в качестве подсобного рабочего. С тех пор Родион не раз порывался купить новые, так как эта старинная модель то и дело отставала или спешила на несколько минут, но ему уже давно было не до того... Узнав, сколько времени, негр, промолвив "Thank you", всё так же улыбаясь, побрёл прочь.

"Хоть этот ничего против меня не имеет", — вздохнул про себя Раскольников. 

Подошедший троллейбус был переполнен как Ноев ковчег. Родион с трудом втиснулся на заднюю площадку и вынужден был смириться с тем, что чья-то широкая спина сдавила его грудную клетку. Раскольникову пришлось поневоле сократить дыхательную функцию своего организма до того момента, когда он, проехав две остановки, наконец покинул троллейбус.

Удобно расположившись на ступеньках Казанского собора, перед которым очутился теперь Раскольников, грелись на солнышке длинноволосые парни с гитарами, которые накануне порадовали их с Разумихиным импровизированным концертом. Впрочем, с таким же успехом это могли быть и какие-нибудь другие "хиппи". Но даже если бы это были и те самые, то они бы теперь вряд ли узнали Раскольникова. Их лица выражали какое-то расслабленное равнодушие: то ли они совсем разморились на солнышке, то ли накурились травы. Так что подойди к ним сейчас Раскольников и хлопни их по плечу они, вероятно, не сразу осознали бы, что происходит. Да он и не собирался этого делать, другая мысль пришла ему в голову:

"Ленинград, вроде, и большой город, а затеряться здесь по-настоящему никак нельзя: того и гляди знакомых или знакомых знакомых встретишь. Получается, как бы и не нужен ты здесь никому, но, с другой стороны, если ты вдруг кому-нибудь понадобишься, не составит никакого труда тебя вычислить".

Но Раскольников сразу же постарался отбросить эти размышления:

"Боже, я ещё ничего не сделал, а уже думаю о том, как от кого-то спрятаться... Не сделал? Да разве я собирался что-то сделать?"

Глаза Родиона устремились к небу, и смутная идея, ещё с первого дня в колхозе трепетавшая в его мозгу, начала вдруг приобретать более отчётливые силуэты.

Но не успел Раскольников как следует ужаснуться направлению своих мыслей, как мучавшая его идея уже испарилась под безжалостными лучами яркого июньского солнца...

Раскольникову недолго пришлось идти по каналу Грибоедова, прежде чем он вышел к интересующему его дому. Дом был старой постройки, из тех, по ком неустанно плачет капремонт. Во дворе играла куча детей. Полная женщина в очень лёгком платье, похожем на ночную рубашку, развешивала на протянутой через двор верёвке свежевыстиранные простыни. 

"Странно, — подумал Раскольников, — в двух шагах от Невского, а атмосфера как в деревне".

Квартира, в которой проживала Алёна Ивановна, должна была находиться на четвёртом этаже. Поднимаясь вверх по тёмной лестнице, по всем приметам исполнявшей от случая к случаю также роль общественной уборной, Родион составил первое впечатление о жильцах, обитавших в этой парадной. На первом этаже очевидно жила какая-то парочка: звуки скандала, учиняемого ею, распространялись на всю лестничную площадку. На втором этаже, несмотря на ранний час, уже (а может быть, ещё) вовсю справляли свадьбу, о чём свидетельствовали недвусмысленные крики "Горько!" На третьем этаже, однако, всё было тихо. Зато на четвёртом Раскольникова ждал настоящий сюрприз: едва закончив своё восхождение, Родион столкнулся лицом к лицу с каким-то взлохмаченным типом в полосатой пижаме, очевидно только что пробудившимся после дневного отдыха и по непонятным причинам тут же выскочившим из своей квартиры.

— У вас есть клопы? — обратился он к Раскольникову без церемоний.

— Что? — удивился Раскольников.

— Клопы, говорю, из вашей квартиры всё время ко мне лезут. Вы их каждый день морите, а они ко мне бегут. Совесть надо иметь.

— Вы меня с кем-то путаете, — предположил Родион. — Я здесь вообще не живу. 

— А, — разочарованно вздохнул взлохмаченный тип. — А я думал, вы сверху.

Не удостоив Раскольникова больше ни одним взглядом, он поспешно зашёл в свою квартиру и с силой захлопнул за собой дверь.

"Сумасшедший дом какой-то", — подумал про себя Раскольников и позвонил в дверь квартиры номер восемь, в которой, согласно указаниям Насти, должна была находиться искомая старушка.

Дверь открыла полноватая крашеная блондинка лет сорока.

— Я к Алёне Ивановне, — сообщил Раскольников. — Мне была назначена встреча в одиннадцать.

— Да вы проходите, — ободрила его блондинка, предлагая ему пару плюшевых шлёпанцев. — Я только что сделала уборку, так что наденьте, пожалуйста, тапочки. Алёна, то есть Алёна Ивановна, должна подойти с минуты на минуту. У неё сегодня занятие в группе здоровья. Наверно их там задержали.

Женщина провела Раскольникова в чистую, уютную комнату, служившую, видимо, гостиной. Даже не верилось, что в этом непутёвом доме может найтись такой симпатичный уголок: кружевные занавески, герань на окнах, на стенах коврики с лебедями. На многочисленных полочках были расставлены фарфоровые статуэтки, искусно расписанные китайские вазочки, причудливые часики с ходиками в виде миниатюрных яичек и шишечек. 

"Мещанство, конечно, — подумал Раскольников, — но зато как мило. И никаких клопов".

Радиола старинного фасона была настроена на радиостанцию "Маяк". Передавали концерт Иосифа Кобзона. 

— Ах, — спохватилась блондинка, убавляя громкость приёмника и протягивая ему руку, — мы же так и не представились друг другу. Меня зовут Елизавета Ивановна. Можно просто Лизавета.

Раскольникову тоже пришлось назвать своё имя. Лизавета смотрела не него с улыбкой, будто ждала, что он начнёт беседу. 

— Скажите, Алёна Ивановна ваша мать? — спросил Раскольников, вспомнив, что Настя назвала её старушкой. 

— Нет, сестра, — ответила Лизавета немного кокетливо. — Но у нас, правда, только отец общий. 

Было видно, что ей очень хотелось общаться дальше, и Раскольникову ничего не оставалось, как поддерживать разговор. 

— Ага, — сказал он, — интересно. А она действительно толк в драгоценных вещах знает, ваша сестра? Серьёзно их коллекционирует?

— Да нет, — усмехнулась его собеседница. — Так, покупает, что под руку попадёт, лишь бы красиво было и нравилось. Видите, нам уже ставить некуда. Кучу денег на это тратит. Глупо, правда?

Раскольников пожал плечами. 

— По-моему, — продолжала Лизавета, немного понизив голос, — она этими безделушками кое-что компенсирует. Понимаете что?

— Не совсем, — признался Раскольников.

— Да личную жизнь, конечно. Она ведь ни разу замужем не была.

— А вы? — Раскольников видел, что она только и ждёт этого вопроса.

— Я была, конечно, — не без гордости ответила Лизавета. — Развелась, правда, давно. Но не в этом дело. В конце концов для этого ведь необязательно замужем быть. Вы меня понимаете? А Алёна не понимает. Ну и дура. Теперь уже всё равно поздно. 

Раскольникову было неприятно, что она так откровенничает с совершенно незнакомым человеком. Лизаветины жёлтые глаза показались ему вдруг какими-то пустыми и невероятно глупыми, почти до идиотизма, так что он даже немного испугался, не придёт ли ей вдруг в голову вытворить что-нибудь совсем безумное. Но тут же это впечатление уступило место другому. Раскольников не мог не признать, что сидящая перед ним женщина оказывает ему, почти его не зная, самое дружеское расположение. Разговаривать с ней было невероятно легко, и в атмосфере не чувствовалось абсолютно никакой натянутости. 

"Должно быть, она очень добрая", — подумал он. 

— Хотите, я покажу вам альбом с фотографиями? — предложила Лизавета. 

Не дожидаясь ответа, она достала с полки толстый альбом и, усевшись на диван поближе к своему гостю, стала показывать ему семейные фотографии. Раскольникова это мало интересовало. Он слушал и смотрел только из вежливости. Однако беспрестанная болтовня Лизаветы и особенно звук её голоса как-то развлекали и веселили Раскольникова, будто это пение комнатной канарейки доносилось до его ушей. 

— Посмотрите, — щебетала Лизавета, — это наш папа. Он на войне лётчиком был, герой Советского Союза. Видите орден? Его тяжело ранили в самом конце войны. Ему потом по специальному распоряжению правительства пенсию очень хорошую назначили, пожизненно, и вот эту квартиру дали. Вы знаете, этот дом раньше ужасно престижным считался: в самом центре, квартиры просторные и всё такое. Тут только ветеранов селили, самых заслуженных. Но вы ведь знаете, как бывает: старики умирают, дети женятся, семьи разрастаются. Так что соседство у нас тут теперь не самое тихое и благополучное. Только у Алёны семейство не пополняется, а только уменьшается: папа умер, мать её тоже. Вот теперь она одна в этих хоромах прописана. 

— А вы? — удивился Раскольников.

Лизавета рассмеялась:

— А я, конечно, нет, потому что папа на моей маме не был женат. Да, представьте себе, и у героев Советского Союза незаконнорожденные дети бывают. Скандал был большой, конечно. Алёнина мама чуть от злости с ума не сошла, когда узнала. Но он меня всё равно любил, я так думаю. Точно не знаю: когда он умер, я ещё совсем малышка была, а до того всего пару раз его видела. А с Алёной я вообще всего лет пятнадцать назад познакомилась, когда со своим мужем развелась. Мне тогда деваться было некуда. Ну она меня и приютила. Мы ведь сёстры всё-таки, — Лизавета как-то иронически усмехнулась. — Я тут по хозяйству помогаю. Ну и вообще, ей веселее: по крайней мере, не совсем одна. Мы с ней неплохо ладим. Правда, всякое, конечно, бывает... У Алёны, знаете, характер ужасно упрямый, она вообще со странностями. Вот вам пример: ей от отца шикарная дача досталась и машина, Волга. Так вот, недавно она всё продала. Зачем, спрашивается. Жить ей что ли не на что? Пенсию она себе заработала, да ещё всю жизнь, кстати сказать, кое-что откладывала. А я знаю, зачем она дачу и машину продала: чтобы мне всё это потом не досталось. Понимаете?

Лицо Лизаветы не выражало никакой злобы, даже улыбка не пропала с её губ. Раскольников засомневался, верит ли она сама тому, что говорит. 

— Я её спрашиваю, — продолжала Лизавета, — что с деньгами-то делать будешь? А она мне: "Что надо". Хотя прекрасно понимает, что ей их девать некуда. Но мне, однако, оставлять ничего не хочет. Даже на сберкнижку относить не стала. Сложила у себя в комнате и сидит на них, как курица на яйцах... Что-нибудь случилось? — Лизавета заметила, что Раскольников бросил немного странный взгляд в декольте её халатика. 

— Нет-нет, ничего, — гость тут же опустил свои карие глаза, из которых ещё не совсем исчез так взволновавший Лизавету только что блеск.

Она покраснела, но увидев, что Родион больше не решается оторвать глаз от пола, не нашла ничего лучшего, как продолжить своё повествование:

— Алёна даже ключик от комода, где её "миллионы" спрятаны всегда с собой носит. Не доверяет мне. Ну так вот, чтобы никому эти деньги не оставлять, она и решила их, по-моему, как можно скорее израсходовать. Я у неё давно уже страсть ко всяким безделушкам замечала, а тут она просто как с цепи сорвалась: скупает всё подряд. Просто бедствие. 

— Я ведь ей тоже кое-что принёс, — признался Родион почти виновато. 

— Да я уж поняла, — кивнула Лизавета.

Она резко захлопнула альбом, который всё ещё держала у себя на коленях и, как-то искоса взглянув на Раскольникова, вдруг прыснула со смеху, чем в первый момент ужасно испугала его, так как для такой внезапной вспышки веселья и вправду абсолютно не было причин. 

— А у вас пуговица на рубашке оторвана, — наконец произнесла Лизавета, всё ещё продолжая хохотать. 

— Я знаю, — смущённо промолвил Раскольников, пытаясь прикрыть, выглядывающую из-под незастёгнутой наверху рубашки грудь. 

В это время послышались шаги в коридоре, и в гостиной появилась Алёна Ивановна собственной персоной. Это была старушка лет шестидесяти пяти, невысокого роста и с очень неприятным подозрительным взглядом. Как уже поведала ему Лизавета, Алёна Ивановна только что побывала на занятии в группе здоровья, поэтому на ней был красный спортивный костюм и кеды, которые она почему-то не удосужилась снять в прихожей. 

— Лизавета, — недовольно обратилась она к сестре прямо с порога комнаты. — Сколько раз я тебе говорила: не смей приводить в мою квартиру своих мужиков! Разве не понятно?

Лизавета с немного надменной усмешкой поднялась с дивана:

— Чего это ты так разошлась, Алёна? Молодой человек к тебе пришёл. Продать тебе какую-то вещицу хочет. Ты же сама ему встречу в одиннадцать часов назначила.

— Ничего я ему не назначала, — Алёна Ивановна внимательнее пригляделась к Ракольникову. — А ты, Лизавета, зачем впускаешь кого попало? Сейчас преступность, сама знаешь.

— Алёна Ивановна, — поспешил Раскольников её успокоить, — я от Насти, от Анастасии Юрьевны. Она с вами договаривалась, но сама, к сожалению, не смогла прийти. Попросила меня её вещь к вам отнести. 

— Вас?! — Алёна Ивановна всё ещё подозрительно таращилась на него. — А кто вы ей будете, позвольте-ка спросить?

— Друг. Жених, можно сказать, — ответил Раскольников.

При этих словах улыбка неожиданно исчезла с губ Лизаветы и, опустив глаза, она поспешно покинула комнату, оставив Родиона наедине со старухой-коллекционершей. Алёна Ивановна, не отрывая от Раскольникова своего пристального взгляда, опустилась напротив него в кресло и, выждав некоторую паузу, заметила:

— Мне эту Анастасию Юрьевну как интеллигентную женщину, научного работника рекомендовали, а у неё, оказывается, такой жених...

— То есть какой такой? — не понял Раскольников.

— Вы давно под душем были, молодой человек? — ответила Алёна Ивановна вопросом на вопрос.

Раскольников, как ни странно, не почувствовал никакой обиды. Быть может, потому, что слова старухи были уже за гранью всякого оскорбления, то есть находились в той области, где человек, ощущая боль от своего крайнего унижения, начинает получать от неё почти мазохистское наслаждение. 

— Я только что из колхоза. Извините, что не успел переодеться, — иронически усмехнувшись, заметил Раскольников.

— Студент что ли? — спросила Алёна Ивановна. — А имя у вас есть? — её глаза снова подозрительно впились в него.

— Да. Родион Раскольников. Могу даже документы показать.

— Поберегите ваши документы для другого места.

Алёна Ивановна была совсем непохожа на свою сестру, вернее, полная её противоположность: та улыбалась почти без перерыва, эта всё время хмурила брови и поджимала губы, та беззастенчиво болтала всё, что приходило ей в голову, эта вообще скупилась на слова. 

— Ну что вы мне там принесли? Показывайте! — потребовала старуха, не переставая изучать Раскольникова своими маленькими, неприветливыми, впрочем, такими же жёлтыми, как у Лизаветы, глазками. 

Тот вынул из кармана Настино кольцо. 

— О, кольцами я не интересуюсь, — холодно произнесла Алёна Ивановна. 

— Ну тогда я пойду, — сказал Раскольников и с каким-то даже облегчением поднялся с места. 

— Постойте! — вдруг спохватилась старуха. — Разве вашей невесте не нужны деньги?

— Нужны, но раз вы не интересуетесь...

— Да сядьте вы!

Раскольников сел, видя, что Алёна Ивановна начала заметно волноваться.

— Послушайте, — обратилась она к нему, — я действительно не коллекционирую кольца, но если бы вы очень попросили... Понимаете? У меня есть деньги.

— Я не понимаю вас, — откровенно признался Раскольников. — Вы хотите купить или нет?

Глаза старухи немного нервно забегали:

— Вот она молодёжь! Тратят деньги направо и налево, вечно им не хватает. А потом свои вещи продавать несут...

— Да что это такое! — возмутился наконец Раскольников. — Смеётесь вы надо мной что ли? Скажите лучше: покупаете или нет?

— Покажите-ка поближе.

Алёна Ивановна взяла у Родиона колечко и приблизила его к своим маленьким глазкам.

— Это старинная вещь, антикварная почти, — объяснял Раскольников в то время, как Алёна Ивановна внимательно рассматривала кольцо.

— Ваша невеста его часто носила? — спросила старуха, снова пристально взглянув на Родиона.

— Да всё время. Не снимала даже никогда, — ответил Раскольников. — А что? Разве они снашиваются?

— И как, нравится вам оно, это кольцо? — спросила старуха, не отвечая на заданный им вопрос.

— Нравится, — немного рассеянно ответил Родион.

— А на мне? — старуха поспешно натянула кольцо на свой сухой палец и повертела им у Раскольникова перед носом.

— Что на вас?

— А на мне нравится?

— Ну так, нормально, — проговорил он довольно неуверенно.

Алёна Ивановна ещё раз осмотрела свою украшенную кольцом руку и наконец решительно сказала:

— Хорошо, покупаю. Только больше двухсот рублей я вам за него дать не могу.

Она уставилась на Раскольникова таким взглядом, будто ожидала от него немедленных и отчаянных возражений по поводу определённой ею цены. Но Раскольников не имел ни малейшего понятия, сколько в действительности стоят такие кольца, поэтому он тут же согласился. Алёна Ивановна, казалось, была немного разочарована сговорчивостью своего покупателя и, нахмурив брови, направилась в другую комнату за деньгами.

"Свой комод открывать идёт", — подумал Раскольников.

Ему вдруг представилось, как деньги лежат в этом комоде, разложенные на аккуратные, тесно прилегающие друг к другу стопочки, и он сам испугался, заметив, что у него захватило дух от воображаемой им картины. Раскольников попытался успокоиться и сосредоточил своё внимание на концерте русских народных инструментов, передаваемым в это время по радиостанции "Маяк".

Наконец Алёна Ивановна вернулась в гостиную с пачкой бумажных денег. На её пальце всё ещё сверкало Настино кольцо. Родион уже протянул руку за деньгами, но старуха, проигнорировав его жест, снова села в своё кресло. 

— Я вам вот что хочу сказать, молодой человек, — начала она, делая озабоченное лицо. — Вы поаккуратнее с деньгами обходитесь, не так легкомысленно. Обещаете мне?

— Почему я должен вам обещать? — удивился Раскольников.

— Да, конечно, как вы можете мне обещать? — согласилась Алёна Ивановна, будто недопоняв вопроса. — Молодые люди об экономии не думают. Да и ваша невеста, как я понимаю, вам тут плохой пример. Если хотите, я могла бы дать вам несколько советов, — сказала она, понизив голос. — Чисто по-дружески.


Раскольников решительно не мог понять, к чему клонит Алёна Ивановна и почему ей вдруг пришло в голову читать ему мораль по поводу бережливости. Чтобы прекратить тяготивший его разговор, он вынул из кармана часы и начал вертеть их в руках, давая старухе понять, что ему надо торопиться.

— Что это у вас там? Покажите! — вдруг встрепенулась Алёна Ивановна и, прежде чем Раскольников успел ей что-либо ответить, резким движением выхватила часы у него из рук. — Серебряные! Старинная работа! Я именно такие собираю! — старуха облизнула сухие, тонкие губы. — Продаёте? 

— Да нет, — Раскольников поспешно забрал у неё часы. — Это мои личные. Мне просто идти пора, — он положил часы обратно в карман и поднялся с места.

Старуха, нахмурив брови, бросила на него, как ему показалось, полный ненависти взгляд. Раскольникову сделалось немного не по себе. К счастью, в это время в комнату вошла как всегда улыбающаяся Лизавета и освободила его от необходимости дальнейших объяснений с Алёной Ивановной. 

— Я там на кухне чай приготовила, — сказала она, как-то заговорщически взглянув на Раскольникова. — Хотите?

— Вечно ты со своими глупостями, Лизавета! — Алёна Ивановна швырнула причитавшиеся за кольцо деньги на журнальный столик и быстро вышла из комнаты. 

— Не обращайте внимания, — сказала Лизавета, подбирая деньги со стола. — С ней иногда бывает.

Она приблизилась к Раскольникову, прижимая к своей полной, лишь наполовину прикрытой халатом груди разноцветные бумажки, мягкие от времени и от рук, через которые они прошли. 

— Возьмите, — сказала Лизавета, всё ещё держа деньги у своего тела.

Раскольников протянул руку и, прежде чем пачка денег оказалась в его ладони, невольно на одну секунду коснулся пальцами Лизаветиной груди. Она захихикала.

"Московское время тринадцать часов тридцать минут", — донёсся из радиолы голос диктора радиостанции "Маяк".

— Чёрт, мне бежать пора, — спохватился Раскольников. — В два я должен быть на вокзале. 

Он выскочил в коридор и второпях никак не мог завязать шнурки на своих ботинках. Ему бросилось в глаза, что на свежевымытом линолеуме в прихожей остались грязные маленькие следы.

— Ваша сестра, — кивнул он Лизавете, — испортила всю вашу работу. 

— Ах, это ещё что, — вздохнула Лизавета. — Если бы вы только знали... Она ведь мне всю жизнь портит... — Лизавета почему-то снова улыбнулась, но на этот раз как-то почти саркастически. 

И когда Раскольников уже стоял в дверях, она прибавила почти шёпотом, доверительно наклонившись к самому его уху:

— Вот взяла бы все её статуэтки и часики и разбила бы... Может, когда-нибудь так и сделаю... 

Глава шестая. Насколько по кайфу быть здесь мне или Секс в жизни женщины

В то самое время, когда Раскольников и Разумихин отправлялись со второй платформы Московского вокзала обратно в колхоз, к третьей платформе подошёл поезд Москва — Ленинград, из которого вышла Соня Мармеладова. Это была невысокая девочка лет пятнадцати. Развевающиеся на ветру белокурые кудряшки почти полностью закрывали её лицо, которое, впрочем, имело черты самые заурядные. Одета была Соня в старые потёртые джинсы, которые очевидно выдержали уже не один десяток стирок, и в вязаную безрукавку, сидевшую чересчур свободно на её худеньких плечиках. За спиной у неё висел видавший виды рюкзачок, причудливо контрастировавший с громоздкими чемоданами прочих пассажиров, покидавших поезд вместе с ней. Пройдя несколько шагов по перрону, Соня огляделась по сторонам и, заметив рыжеволосую девочку в песочного цвета рубашке, только что выпрыгнувшую из соседнего вагона, махнула ей рукой. 

— Ну слава богу! — воскликнула рыженькая, подбегая к Соне. — Я думала, тебя проводник застукал. С самого Балагова от тебя ничего не было слышно. 

— Он и вправду чуть меня не нашёл. Хорошо ещё в последний момент успела спрятаться в туалет. А у тебя-то всё нормально, Юля?

— Да, всё ништяк! Меня такие отличные ребята к себе в купе пустили. Вот, угостили сигаретами... Да что это с тобой, Соня? Ты меня совсем не слушаешь.

— Ты же знаешь, я не курю.

— Не в этом дело. У тебя вид какой-то отрешённый.

— Я всё думаю о концерте...

— Да, клёвый был сейшен! Не зря в Москву прокатились. Здорово оттянулись! Титов был в этот раз просто как никогда крут на своей гитаре. А Дюша, по-моему, немного переборщил с бухлом и к концу уже совсем забыл, что надо играть. Но мне кажется, импровизация ему тоже неплохо даётся. 

— Не знаю, я всё равно ни на кого, кроме БГ, не смотрела, — вздохнула Соня. — Знаешь, какие у него были глаза, когда он пел "Небо становится ближе"? Я когда в его глаза посмотрела, сразу поняла, о чём эта песня. О том, что хочешь ты того или нет, небо о тебе не забудет. Ты можешь не верить в это, даже противиться этому, но оно всё равно приблизит тебя к себе. 

— Чего-то тебя сегодня на философию потянуло, — поморщилась Юля. — Кстати, мне кажется, я могу тебя развеселить. Итак, пока не забыла: неделю назад встречаю я Сидорова, ну из нашего класса, знаешь, короче. А он меня всё про тебя спрашивает, говорит: "Жаль, что Соня документы из школы забрала. Мне, — говорит, — она всё время нравилась. Спроси её, не хочет ли она со мной встретиться, в кино сходить". Представляешь? Как ты, Соня? Что мне ему сказать?

Соня потупила глаза:

— Не знаю. Лучше ничего не говори. 

— Я считаю, что Сидоров отличный чувак и ты ему на самом деле нравишься. Зачем ты его отталкиваешь? Ведь у тебя ещё никогда не было парня.

— А зачем он нужен?

— Глупый вопрос, абсолютно в твоём стиле. Вот будешь иметь, тогда и узнаешь. 

— Но я не хочу, — Соня невольно взглянула на небо, чья лазурная голубизна была рассечена тёмными полосами дыма из заводских труб. — Вернее, не могу. Во всяком случае не после этого концерта...

— Ну ты даёшь! — возмутилась Юля. — Ладно, как хочешь. Мне пора домой, родители уже, наверное, волнуются. 

— Позвони мне завтра. 

— Нет, лучше ты мне позвони. А то твоя мачеха снова только раскричится и не позовёт тебя к телефону. Ну и злюка она у тебя!

— Совсем нет. Катерина Ивановна, в принципе, добрая женщина. Просто, знаешь, у неё слишком много забот: трое маленьких детей, да ещё я...

— Ты? Да ты ведь только помогаешь. Специально из школы ушла, чтобы работать. 

— Что это за помощь! Того, что я на почте зарабатываю, мне едва на саму себя хватает. 

— Пусть хоть за это спасибо скажут! Я вообще не понимаю, зачем твой отец навесил на себя эту истеричку с детьми. Наверно и спился от этого...

— Пожалуйста, не рассуждай о вещах, о которых ты ничего не знаешь, — мягко упрекнула её Соня. 

— Ладно, пока. Я побежала на автобус. А Сидорову я всё-таки скажу, что ты подумаешь... До скорого!

Соня стояла на перроне до тех пор, пока её подруга совсем не скрылась из виду, на её губах играла улыбка. Но думала она, как нетрудно догадаться, не о Сидорове. Другие мысли роились в её голове. Они давали ей радость и надежду, они позволяли ей забыть, что она находится на шумном, суетливом вокзале, и переносили её в другой, волшебный и прекрасный мир. 

"Насколько по кайфу быть здесь мне, большая река течёт во мне", — повторяла Соня про себя слова одной из песен, услышанных на вчерашнем концерте, в то время, как людская река уносила её с перрона в подземное царство метрополитена...

Выйдя из метро на станции Василеостровская, она запрыгнула на заднюю площадку подоспевшего трамвая и, поудобнее устроившись у забрызганного мутноватой грязью окошка, вновь полностью отдалась своим мечтам.

Трамвай высадил её на застроенном старыми домами отрезке Железноводской улицы. Когда Соня завернула в засаженный чахлым кустарником дворик, от группы ребятишек, качающихся тут же на качелях, отделился мальчик лет девяти и со всех ног помчался к ней навстречу с радостными криками:

— Соня вернулась! Соня вернулась! 

— Глупенький, — погладила его по голове Соня, — меня же всего два дня не было дома. Неужели так быстро соскучился?

— Мама сказала, что ты уже больше не вернёшься, — всхлипывал мальчик. — Она сказала, что тебя наверняка уже где-нибудь убили. 

— Да как же так? Я же ей записку оставила, что уезжаю в Москву на концерт "Аквариума". 

— А мама говорит: Соня везде шатается, и в этот раз её наверняка зарежут, — не мог успокоиться малыш. 

— Ну не плачь, не надо. Ты же видишь, что я живая, — приговаривала несколько шокированная Соня. — Ладно, Лёнечка, поиграй тут с друзьями, а я домой пойду, а то твоя мама, наверное, действительно волнуется. 

Поднявшись на пятый этаж и очутившись перед дверью коммунальной квартиры, где табличка с фамилией Мармеладовых соседствовала с табличками, на которых были обозначены имена ещё двух соседей, Соня, не предчувствуя ничего хорошего, поколебалась несколько секунд, прежде чем вставить ключ в замочную скважину. Из квартиры доносились громкие голоса и смех: наверняка у соседки Амалии Фёдоровны Липпевехзель опять были гости. Может Катерина Ивановна не будет устраивать скандала при людях?

Соня постаралась войти как можно тише. В этом, правда, не было особой надобности: разноголосый гвалт, раздававшийся из комнаты Амалии Фёдоровны через распахнутые настежь двери, наполняя коридор, заглушал все посторонние веселью звуки. Двери в другие комнаты были закрыты. В коридоре на полу рядом с подставкой для обуви сидела девочка лет шести и задумчиво развязывала шнурки на чьих-то ботинках. Увидев Соню, она удивлённо раскрыла глаза и приготовилась к громкому восклицанию, но Соня приложила палец к губам, давая ей знак говорить потише. 

— Что, Анечка, — спросила она, — мама дома? 

— Да, дома, — прошептала Анечка. 

— А папа? 

— Папы нет. Он с утра пьяный лежал. Мама полдня его ругала и била, пока он куда-то не ушёл, а потом она плакала, а потом меня и Лёнечку била. А Лёня пошёл сейчас гулять. А у Миши уже два дня температура, и мама ему сейчас компрессы ставит. Про тебя, Соня, она сказала, что если тебя на улице ещё не убили, то она тебя сама убьёт, когда ты вернёшься, — выпалила Аня. — Так что ты лучше не ходи к ней. 

— Ничего, это она пошутила, — успокоила её Соня. 

В это время дверь комнаты Мармеладовых открылась, и на пороге появилась Катерина Ивановна, держащая в руках тазик с жидкостью для компрессов. Это была высокая, стройная женщина лет тридцати с привлекательным, но бледным и каким-то усталым лицом. Вместе с тем она обладала гордой, безупречной осанкой, какую меньше всего ожидаешь от измученной непосильными домашними заботами матери семейства. Увидев Соню, Катерина Ивановна вскрикнула и, всплеснув руками, уронила тазик на пол. Анечка испуганно спрятала своё личико в чей-то висевший тут же на вешалке пиджак. 

— Ах ты, дрянь! — закричала Катерина Ивановна срывающимся голосом. — Где ты шлялась?

— Я же оставила записку, — тихо сказала Соня.

— А мне плевать на твою записку! Ты взяла двадцать рублей из наших запасов!

— Мне же надо было в Москве что-то есть. Тем более, я ведь на почте кое-что зарабатываю... — объяснила Соня кротким голосом. 

— На почте, говоришь?! — голос Катерины Ивановны становился всё более пронзительным. — Вчера звонили с твоей почты. Ты уволена оттуда!

— Как уволена? 

— Известно как. Ты там им всё напутала, письма чёрти как рассортировала, да к тому же удрала на два дня...

— Да я же отгулы взяла...

— Не знаю, какие у тебя там отгулы, но только ты там больше не работаешь. Опять сядешь нам на шею! Никакого от тебя толку: учиться не хочешь, работать, как следует, тоже не можешь. Как мы жить-то теперь будем? Отец твой пьяный с утра до вечера, ему теперь никакую работу не доверят. Что, нам с голоду подыхать, да? Я детям уже вторую неделю ничего кроме овсяной каши не даю. А сегодня Лёнечку из городского пионерского лагеря пришлось забрать. Он у них там в буфете булочку украл. Это мой-то сын! Его перед всем отрядом на позор выставили, спрашивали: "Не будешь так больше делать? Не будешь вором?" А ему ведь просто лакомства хоть какого-нибудь захотелось. Просто лакомства, понимаешь?

На истеричные крики Катерины Ивановны все, бывшие в это время в квартире, высыпали в коридор. К таким сценам с её стороны здесь, видимо, уже привыкли, поэтому воспринимали её отчаяние с вялым любопытством. Гости Амалии Фёдоровны даже посмеивались. Сама Амалия Фёдоровна, считающая своим долгом заботиться о порядке в квартире, попыхивая сигаретой, подошла к Катерине Ивановне и похлопала её по плечу, показывая на разлитую на полу жидкость для компрессов: 

— Что это ещё за свинство? Лучше бы пол вымыли, чем кричать.

— Пол-то я вымою, — вскинула на неё глаза Катерина Ивановна. — А вот позор с нашей семьи теперь уже не смыть, как ни старайся!

— Вот вы сами себя и позорите, — уговаривала её Амалия Фёдоровна. — Ну к чему этот скандал? Только детей своих же пугаете. И вообще, всё-то у вас Соня виновата. Неродная дочь, понятно, конечно, но она ведь тоже человек. Взрослая уже, ей погулять надо, а вы её на привязи держите. 

— Я бы на вашем месте, Амалия Фёдоровна, не лезла в чужие дела, — оборвала её Катерина Ивановна. 

— Да вы же сами нам каждый день ваши дела напоказ выставляете, — гневно возразила соседка. 

Анечка, увидев, что взрослые ругаются, начала тихонько всхлипывать. Между тем, вышедшая из себя Амалия Фёдоровна продолжала:

— Я вот на вас вообще жалобу в жилконтору напишу. О всех ваших выходках подробно расскажу. И о том, как вы с мужем вашим, алкоголиком, скандалите, и о том, как вы своё бельё над моими кастрюлями сушите...

Началась одна из тех, обычных для коммунальной квартиры ссор, которые могут продолжаться целую вечность. Второй сосед Мармеладовых, Лебезятников, долговязый, веснушчатый тип неопределённого возраста и занятий, высунулся из своей комнаты, где он до сих пор сидел так тихо, будто его и вовсе не было дома. Он подмигнул Соне и поманил её рукой. Соня, которая давно уже перестала быть в центре разыгрывающегося в квартире скандала, не долго думая, воспользовалась гостеприимством соседа и прошмыгнула в его комнату, радуясь случаю найти себе убежище на нейтральной территории до тех пор, пока Катерина Ивановна снова не вспомнит о ней.

— Опять ругаются, — вздохнул Лебезятников, предлагая своей гостье стул. — Неуравновешенная женщина твоя мачеха. Ну и достаётся тебе от неё. 

— Её тоже можно понять, — возразила Соня. — Она должна себе постоянно голову ломать, на что мы все жить будем. Её и отца по сокращению кадров уволили. Меня вот с почты выгнали. А теперь отец ещё и пьёт. Что за времена настали...

— Хорошие времена, Сонечка, — заметил Лебезятников, прохаживаясь взад и вперёд по комнате. — Рыночная экономика надвигается. И эта экономика требует жертв, по крайней мере на определённом этапе. Государство не может уже позволить себе, как прежде, каждому рабочее место гарантировать. Мы должны сами за себя постоять. А кто не может, тот сам виноват. Значит суждено ему пожертвовать собой во имя лучшего капиталистического будущего. В Америке этот закон все давно уже усвоили. 

— Да, но мы ведь не в Америке. 

— Скоро будем в Америке, — заверил Соню Лебезятников. — Если сил у нас хватит этот путь пройти до конца, — он на секунду замолчал, прислушиваясь к голосам, доносившимся из коридора, — то лет через десять Россию от Америки отличить будет невозможно... Да что ты загрустила, Сонечка? Скажи лучше, прочитала уже книжку, которую я тебе давал?

— Какую книжку? А, "Секс в жизни женщины"? Да, прочитала.

— Ну и как? Понравилось? — поинтересовался Лебезятников. 

— Там, конечно, о многих интересных вещах написано, о которых я раньше и не подозревала, — равнодушно ответила Соня. 

— И очень плохо, что ты об этом не подозревала. Девушке в твоём возрасте уже многое знать положено. Вот в Америке это понимают и с детьми, начиная с первого класса, половое воспитание проводят.

Соня опустила глаза. Лебезятников прекратил своё хождение взад и вперёд по комнате, приблизился к Соне сзади и провёл рукой по её спине. 

— Что вы делаете? — изумлённо спросила Соня. 

— Если ты внимательно прочитала книжку, то должна помнить, что там приведены научные доказательства того, что секс полезен для здоровья, а здоровье нам, Сонечка, всем очень и очень необходимо. 

Не успела Соня ему что-либо ответить, как на пороге комнаты появилась Катерина Ивановна, раскрасневшаяся от только что пережитой ссоры с соседкой. В руках у неё была та самая книга, которая побудила Лебезятникова начать разговор о здоровье. 

— Вот, значит, где ты сидишь? — обратилась она к Соне, — Смотри, что я нашла в твоих вещах. Я знаю, это ваших рук дело, товарищ Лебезятников, — повернулась Катерина Ивановна к соседу. — Вечно вы Соне что-то навязывать пытаетесь. Вот теперь эту порнографию откуда-то притащили. Забирайте её назад! Пойдём, Соня.

— Это не порнография, — возразил Лебезятников, — а очень полезная научная литература. Что же, вы свою падчерицу в полном неведении воспитывать собираетесь? 

Но Катерина Ивановна, не слушая его, поспешно вышла вон, сопровождаемая покорно следующей за ней Соней.

Лужа в коридоре была уже убрана, Амалия Фёдоровна вернулась с гостями к карточной игре, Катерина Ивановна тоже, казалось, пришла в себя. Она велела Соне приготовить новую жидкость для компрессов, а сама села зашивать порванные детские колготки. Через некоторое время к ним в дверь постучали. Это был Лебезятников. В руках он держал небольшую вырезку из журнала с портретом Бориса Гребенщикова. 

— Извините за беспокойство, — проговорил он. — Но эту, совершенно постороннюю мне вещь, я нашёл в книге, которую Соне почитать давал...

— Спасибо, — воскликнула Соня, — я эту фотографию уже везде искала. 

Но Катерина Ивановна сама выхватила из рук Лебезятникова драгоценную картинку и, разорвав её на мелкие части, бросила их в таз, в котором Соня только что растворила лекарство для компрессов. 

— Вот и всё, — объяснила свой поступок Катерина Ивановна. — Нечего тебе во всём потакать! Теперь будешь знать, как убегать из дома!

Соня со слезами на глазах наблюдала за тонущими в тазу обрывками бумаги. 

Глава седьмая. О том, как внести разнообразие в семейную жизнь

Марфа Петровна Свидригайлова не любила ездить в электричках. Служебная Волга её мужа устраивала Марфу Петровну во всех отношениях намного больше. Но иногда ведь необходимо решиться на какой-нибудь поступок, что называется, из ряда вон. На такие поступки Марфа Петровна отваживалась, когда чувствовала, что комфортабельная предсказуемость её жизни приводила её в состояние близкое к депрессии. А в таких случаях даже врачи советуют: сделайте что-нибудь такое, чего даже вы сами от себя не ожидаете. Вот и Марфа Петровна абсолютно не ожидала от себя, что в одно прекрасное утро, в самый разгар дачного сезона она вдруг решит покинуть свой шикарный загородный дом со всеми удобствами, с теннисным кортом и садом, где как раз начинали цвести её любимые гладиолусы, и отправится в город, да к тому же оставит своего мужа в полном неведении по поводу предстоящего путешествия, не дав ему тем самым шанса прислать за ней машину с личным шофёром.

Итак, вместо того, чтобы удобно расположившись на мягком сидении комфортабельного автомобиля, снабжённого вентиляционной системой, мчаться с ветерком в выбранном ею направлении, Марфа Петровна сидела на жёсткой деревянной скамейке в душном, заполненном людьми вагоне электрички и спрашивала себя: не зашла ли её жажда приключений чересчур далеко? Не является ли задуманное ею предприятие полнейшим безумием?

Впрочем, Марфа Петровна, как женщина благоразумная и предусмотрительная, не сжигала за собой все мосты, оставляя открытыми определённые пути отступления от разработанного ею плана открытыми. В конце концов, формальных поводов для поездки в город, пусть даже столь спонтанно организованной, у неё было хоть отбавляй. Например, визит в парикмахерскую или в ателье. К тому же её единственный и горячо любимый сын Костя должен через две недели отмечать свой семнадцатый день рождения. Разве это не повод присмотреть ему в городе какой-нибудь симпатичный подарок? Таким образом Марфа Петровна имела прекрасное оправдание своей поездки в случае, если её плану по какой-либо причине суждено провалиться или она в последний момент не найдёт в себе достаточно мужества для его осуществления...

— Что это вы, дамочка, за коробку такую везёте? -полюбопытствовал небритый мужчина в кепке, сидевший рядом с Марфой Петровной.

Коробка (даже не коробка, а скорее элегантная картонка), которую Марфа Петровна действительно держала у себя на коленях, также являлась частью её плана. Тем меньше было её желание беседовать об этом с посторонним человеком, который, по всей вероятности, просто искал повод пристать к одиноко едущей женщине. Она отвернулась к окну и сделала вид, что не замечает его слов.

— Такая красивая женщина, — продолжал незнакомец в кепке, — и такая сердитая. 

Было видно, что он выпил. Не слишком много, но ровно столько, чтобы Марфа Петровна могла не обольщаться по поводу его комплиментов. Поскольку она продолжала молча смотреть в окно, незнакомец прибавил:

— А откуда я знаю, что у вас в этой коробке. Может там бомба. Вчера по телевизору слышал: два террориста самолёт взорвали. Так что теперь в транспорте езжу осторожно. А вы мне очень подозрительной кажетесь: вид у вас больно сосредоточенный, на вопросы не отвечаете. Может вы... того... иностранка, агентка ЦРУ, пытаетесь взорвать наш поезд. А ну-ка покажите мне вашу коробку.

Нет, всё-таки он явно выпил больше, чем Марфа Петровна могла предполагать вначале. 

— Отстаньте от меня, товарищ, — сказала она строго. — Я же в ваш портфель не лезу.

— А хоть бы и лезли, — оживился подвыпивший пассажир, вытряхивая перед Марфой Петровной содержимое своего потёртого портфеля, из которого выпал номер газеты "Правда" и вяленая вобла. — Как видите, ничего лишнего не держу. Теперь откройте вашу коробку. 

— Да прекратите, — рассердилась Марфа Петровна. — Не собираюсь я вам ничего показывать!

— Значит всё-таки бомба, — сделал незнакомец логический вывод, пытаясь вырвать картонку у неё из рук. 

Пассажиры, кто с ужасом, кто с любопытством, глядели на них. Неизвестно, как Марфе Петровне удалось бы отбиться от назойливого типа, если бы в этот момент поезд не подошёл к вокзалу, дав ей тем самым возможность спастись из вагона бегством и затеряться среди толпящихся на платформе людей.

На привокзальной площади Марфа Петровна взяла такси, назвала шофёру свой домашний адрес и, облегчённо вздохнув, откинулась на спинку кожаного сиденья, прижимая к груди картонку, которой она чуть было не лишилась.

Марфе Петровне было приятно после почти двухнедельного отсутствия снова оказаться в своей городской квартире. Она с удовольствием отметила, что в её отсутствие муж сумел поддержать в их жилище идеальный порядок: цветы были политы, пыль с мебели стёрта, посуда вымыта. Часы показывали три часа пополудни. До прихода Свидригайлова с работы оставалось ещё около двух часов. Тем больше времени имела Марфа Петровна на реализацию своего плана. А он был прост, как всё гениальное. 

Марфа Петровна достала из бара в гостиной бутылку шампанского и поставила её вместе с двумя бокалами на тумбочку в спальне. Затем она задёрнула шторы, осторожно открыла привезённую с дачи картонку и достала оттуда комплект изящного эротического белья из красного кружева с чёрной отделкой. Это бельё Марфа Петровна купила за сумасшедшую цену у своей подруги, побывавшей недавно за границей. С тех пор она всё ждала случая испробовать этот наряд в действии. Так и родилась идея сделать Свидригайлову сюрприз, встретив его после рабочего дня в столь соблазнительном одеянии. Марфа Петровна не сомневалась, что ей заново удастся пробудить в своём муже пылкого любовника, каким она его помнила лет двадцать назад. 

Марфа Петровна начала облачаться в заграничную новинку. Это была самая первая примерка, и давалась она ей нелегко: то та или иная застёжка сходилась с трудом, то чулки морщились. Наконец, завершив переодевание, Марфа Петровна ещё раз взглянула на себя в зеркало и засомневалась, не стоит ли, пока не поздно, отказаться от столь рискованного плана. Но она тут же попыталась себя успокоить. В конце концов успех её предприятию был обеспечен: Свидригайлов наверняка придёт в восторг от её сюрприза, если конечно не сочтёт её извращенкой...

Марфа Петровна прилегла на широкую двуспальную кровать. До прихода Свидригайлова оставалось ещё около часа. Она взяла с тумбочки, где хранились вещи её мужа, свежий номер "Огонька" и попыталась почитать статью о разоблачении преступлений времён культа личности, но ей так и не удалось сосредоточиться, и она отложила журнал в сторону. В этот момент её внимание привлекла небольшая лежащая на полу тетрадка, которая, вероятно, свалилась с тумбочки Свидригайлова, когда она брала с неё "Огонёк". Подняв тетрадку и полистав её, Марфа Петровна установила, что страницы в ней были исписаны рукой её мужа. Присмотревшись внимательно, она убедилась, что речь идёт о личном дневнике Свидригайлова, первая запись в котором относилась к концу апреля, а последняя, судя по дате, была сделана несколько дней назад. 

"Никогда бы не подумала, что он способен на такое ребячество", — подумала Марфа Петровна и с умилённой улыбкой углубилась в чтение заметок, сделанных аккуратным почерком её мужа. 

Но улыбка почти сразу же исчезла с её губ, потому что на первой же странице было написано следующее:

"Сегодня был тяжёлый день. Точнее говоря, глупый день: пять часов в кабинете, два часа совещание. Но то, что произошло утром, даёт мне силы жить дальше и одновременно отнимает их. Это было как землетрясение! Я ехал на работу, машина остановилась на переходе, и тогда я увидел, как неземное по своей красоте существо переходит дорогу прямо у меня перед носом. Она прекраснее всех женщин, которых я когда-либо видел. Её глаза, её губы, походка — всё будто бы создано, чтобы вывести меня из равновесия, заставить меня забыть обо всём на свете, кроме этого божества. Я велел шофёру ехать прямо за ней. Мы преследовали её до самого университета, за дверями которого она скрылась, лишив меня возможности лицезреть её долее. Весь день на работе прошёл, как в тумане. Я должен, должен увидеть её снова..."

Марфа Петровна в беспокойстве перевернула страницу:

"Наконец после стольких дней желания и мучения, когда я в конце рабочего дня, отпустив шофёра, тайком спешил в университет и, бродя по его коридорам, надеялся вновь повстречаться с этим ангелом, мои усилия увенчались успехом. Я увидел её вместе с другими студентами около доски объявлений в здании филологического факультета. Подождав пока она останется одна, я решился заговорить с ней. Она была приветлива, распознав во мне серьёзного, солидного человека, да к тому же вспомнив, что недавно видела меня по телевизору (всё-таки моё настоящее имя скрыть не удалось). Рассказала, что учится на третьем курсе на отделении французского языка и литературы. Призналась, что испытывает материальные трудности. "Вот, — показала она мне на доску объявлений. — Ищу себе учеников. Хоть какие-то деньги". Я спросил: "А может я тоже запишу ваш телефон? Я как раз присматриваю своему сыну учителя французского". Она улыбнулась и сказала, что будет ждать моего звонка. Когда она удалялась от меня, поднимаясь вверх по лестнице, я почувствовал, что всю свою оставшуюся жизнь я отдал бы, чтобы овладеть ею тут же, без всяких промедлений... Сейчас же наберу её номер."

Марфа Петровна прервала чтение, так как её душили слёзы возмущения и обиды. Существование молодой учительницы, которая готовила Костю к поступлению в институт, не было для неё секретом, но ей никогда не приходило в голову заподозрить своего мужа в каких-нибудь отношениях с этой особой. О её неземной красоте Марфа Петровна тоже ничего не знала, иначе, наверное, не смогла бы спокойно проводить день за днём на даче. 

Поборов приступ рыданий, она быстро пролистала страницы, где Свидригайлов подробно описывал свою страсть к молодой девушке, и сосредоточила внимание на последней записи, сделанной совсем недавно. 

"У меня нет больше сил притворяться, — писал Свидригайлов, — казаться равнодушным, когда я вижу её, мучиться сомнениями. Я знаю, что она должна быть моей. И в её глазах я порой читаю нечто, что можно истолковать как призыв. Или это только моя фантазия?.. Так или иначе, должен прийти день, когда она узнает обо всём. Завтра. Да, завтра я предложу Косте уехать на дачу. Он только будет рад избавиться от постоянной зубрёжки. И тогда, тогда... Я теряю разум, представляя её в своих объятиях... Всё было бы проще, если бы я хотел только её тело, но я хочу владеть каждой её мыслью, каждой частицей её души. И теперь, когда надежда насладиться ею завтра должна была бы сделать меня счастливым, я говорю себе: "Несчастный! Ты никогда не получишь от неё всего, что ты хочешь".

Это была последняя запись в дневнике. Марфа Петровна не сомневалась по поводу того, что произошло на следующий день. Свидригайлов знал подход к женщинам: очевидно, ему не составило большого труда убедить эту девчонку лечь с ним в постель. Тем более, по всей видимости, она сама только того и ждала, а иначе, чем объяснить эти "призывы", которые он читал в её глазах.

То, что переживала в данный момент Марфа Петровна, нельзя было, пожалуй, даже назвать ревностью. Это было, прежде всего, потрясение и изумление, но не от самого факта, что Свидригайлов изменил ей с другой женщиной, а от того, что эта другая повлияла на него настолько странным образом, что, судя по его дневнику, он стал совершенно другим человеком, каким Марфа Петровна его никогда на знала. А может быть, он всегда был таким, просто она до сих пор не была знакома с этой стороной его натуры?

Так или иначе, времени на долгие размышления у неё не оставалось, надо было действовать. Она решительно открыла дверь в кабинет Свидригайлова и с хладнокровием милиционера, имеющего ордер на обыск, тщательно исследовала ящики письменного стола. Обнаружив там записную книжку своего мужа и к своему глубокому удовлетворению отыскав в ней данные, касающиеся Авдотьи Романовны Раскольниковой (насколько ей было известно, именно так звали Костину учительницу французского), она вернулась в спальню и, сняв трубку, дрожащей от волнения рукой набрала Дунин номер.

— Это Авдотья? — спросила Марфа Петровна, услышав на другом конце провода ангельский женский голос.

— Да. А кто это говорит? — ответили ей. 

— Марфа Петровна Свидригайлова. 

— Добрый день. Чем я могу быть вам полезна?

— Ты уже была мне полезна, когда трахалась с моим мужем.

— Почему вы позволяете себе разговаривать со мной таким тоном? — спокойно возразила Дуня. 

— Только не надо строить из себя оскорблённую невинность. Будто я не знаю, чего ты стоишь, шлюха! Чтоб ноги твоей больше не было в моём доме, поняла? — Марфа Петровна бросила трубку.

В это время в коридоре послышались шаги: Свидригайлов вернулся с работы. Он заглянул в гостиную — на стуле висела кофточка его жены. Проходя мимо своего кабинета, он заметил беспорядок, в который были приведены его бумаги. Наконец, зайдя в спальню, дверь в которую была, против обыкновения, распахнута, он увидел Марфу Петровну, лежащую в слезах на кровати. Её пурпурное от гнева лицо, как ему показалось, эффектно гармонировало с красным шёлком эротического белья, в которое она всё ещё была облачена. Перед ней стоял телефон, рядом лежали его дневник и записная книжка, открытая на странице, где был записан номер Авдотьи Романовны. 

— Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросила сквозь слёзы Марфа Петровна. 

— Подожди. 

Свидригайлов открыл платяной шкаф и некоторое время осторожно перебирал развешенные там вещи, будто искал подходящий костюм. Наконец он вынул оттуда широкий кожаный ремень. 

— Что ты собираешься делать? — воскликнула было Марфа Петровна, но не смогла закончить фразу, так как ремень, свистнув в воздухе, заглушил её голос.

Глава восьмая. Праздник в деревне

Спонтанно организованная Разумихиным поездка в Ленинград имела для обоих приятелей самые невесёлые последствия. Дежурному преподавателю удалось как-то проведать об этой небольшой экскурсии, и наказание не заставило себя долго ждать. Было решено, что Раскольников с Разумихиным должны отработать положенные часы. А чтобы прогул запомнился им надолго, отработку назначили на выходные. Таким образом за прошедшие две недели им так и не удалось ни разу съездить домой, так как субботы и воскресенья они трудились в только что построенном колхозном клубе, помогая строителям при окраске стен. Но на этой неделе клуб был полностью сдан, работы там больше не предвиделось, и предстоящие выходные приятели могли наконец-то провести в родном городе.

Однако никакой особой радости по этому поводу не отражалось на лице Раскольникова, лежавшего в пятницу вечером на жёсткой, в высшей степени аскетической койке и в гнетущей полутьме пытавшегося разглядеть большой палец собственной правой ноги. Его соседи по бараку жадно ловили ритмичные звуки мажорного шлягера, доносившегося из радиоприёмника. Но в голове Раскольникова звучала совсем другая музыка — без ритма и без мелодии, к ней нельзя было бы подобрать слова, это была музыка его души, исполняемая на инструменте его же собственных расстроенных чувств. 

— Кто-то сказал бы, что это медитация, — услышал Раскольников голос только что появившегося в бараке Разумихина. — Но я всегда называю вещи своими именами: Родион всего лишь разглядывает свой носок, пытаясь определить на расстоянии, надо ли его стирать. 

— Очень смешная шутка, — лениво отозвался Раскольников. 

— Да ты сам, Родя, самая смешная шутка. Никогда не знаешь, что от тебя ожидать. Вернее, всегда знаешь, что ожидать от тебя нечего... Покажи-ка, что это ты там за бумажку держишь?

Разумихин без церемоний завладел мятым листком, который Раскольников сжимал в руке. 

— Так, — произнёс он, разглядывая свою добычу, — телеграмма: "Срочно позвони мне. Большие изменения. Дуня." От сестры что ли?

— От кого же ещё?

— Чего же ты разлёгся? Беги, звони!

— Я звонил уже целый вечер с почты, линия занята... Надо, конечно, ещё попытаться, — задумчиво прибавил Родион. 

— Чего это вид у тебя такой траурный? 

— Я думаю, вдруг случилось что-нибудь... непоправимое, в смысле страшное. Да наверняка случилось. Дуня просто так первая на примирение не пойдёт, это на неё совсем не похоже. Ты же знаешь, мы полгода не разговаривали... Я думаю, может с матерью что, она ведь болела тяжело.

— Ерунда, — успокоил его Разумихин. — О плохих новостях так не пишут. "Большие изменения" — это всегда что-нибудь хорошее. Да, это, может быть, и непоправимо, но в хорошем смысле. 

Раскольников как-то странно взглянул на него.

— Да что у Дуни может быть хорошего? — произнёс он. — Ах да, Настя мне про какого-то директора завода рассказывала. Дуня его сына в институт готовит или что-то в этом роде... Уж не пристроил ли её этот начальник ученицей к одному из своих станков? — зло усмехнулся Родион. — Вот было бы везение!

— Хватит уже портить себе и всем настроение! — взмолился Разумихин. — Послушай, Родя, у меня отличное предложение: девчата из колхоза пригласили меня сегодня на праздник. Пошли со мной!

— Вечеринка что ли?

— Это в городе вечеринка, а в деревне — праздник. В деревне, знаешь ли, умеют ещё по-настоящему веселиться. Пойдём, Родя, не пожалеешь. 

— В честь чего праздник-то? 

— Чёрт его знает, — задумался Разумихин. — День рождения или поминки. Но это не имеет никакого значения. В деревне всё отмечается с одинаковым размахом. 

— Сходи лучше сам. Я ещё попробую сестре позвонить.

— Оттуда и позвонишь. Что у них там в деревне телефона не найдётся? Всё-таки цивилизованное село, не дыра какая-нибудь. Давай, собирайся, тебе в любом случае надо хорошенько развлечься.

— Да и подарка у меня нет, — заметил Раскольников, который во время разговора так и не удосужился подняться с кровати. 

— О чём ты?

— Если там день рождения, нужен ведь подарок. 

— Подарок имеется, — сказал Разумихин, торжественно доставая из-за пазухи бутылку водки. — Вот, ещё из Питера. Подарок на все случаи жизни. 

Через несколько минут друзья уже шли в сумерках по ухабистой сельской дороге, то и дело спотыкаясь о камни и ветки, служившие здесь таким же естественным дорожным покрытием, как асфальт в городе. По случаю обещанного праздника Раскольников надел чистую рубашку, о чём уже жалел, так как несмотря на невыносимую духоту внезапно заморосил склизкий дождик.

— Ты хоть знаешь, куда идти? — спросил Родион своего друга.

— Ну конечно, дом Кузнецовых. Сказали, самый большой дом в деревне. Зелёный такой.

—Да послушай, — возмутился Раскольников, — так мы никогда ничего не найдём. Здесь чуть ли не каждый дом зелёный. Линейкой что ли будем их мерить, чтобы узнать, который из них больше?

— Только не надо психовать. Мы сейчас всё спросим... Бабушка, — обратился Разумихин к старушке, которая сидела на крыльце маленького одноэтажного домика и грызла семечки, вынимая их из огромного мешка, — не подскажете ли, где тут дом Кузнецовых?

— Это вам надо прямо идти, — разъяснила старушка, выплёвывая скорлупу от семечек, — потом налево. Когда увидите старое кладбище, свернёте направо, там и найдёте. 

— Спасибочки, — поблагодарил несколько озадаченный Разумихин, — Мы, наверное, обязательно найдём. 

Сумерки сгущались, вокруг не было видно ни души, свет в домах гас, но Разумихин не терял своего оптимизма:

— До чего хорошо вечером в деревне: тихо, спокойно, свежий воздух. И вообще, ощущаешь себя ближе к народу. 

— Я ничего подобного не ощущаю, — признался Раскольников.

— Ты просто упрямишься и не хочешь прислушиваться к тому голосу в тебе, который напоминает, что ты собственной персоной вышел из недр народа. Тут они, твои корни. И счастье ты можешь найти, только вновь сливаясь с этим народом.

— Сливаясь с народом? — переспросил Раскольников. — Да я просто дрожь испытываю, как представлю, что мне придётся с кем-нибудь или чем-нибудь слиться. Разве это не цель каждого мыслящего человека: сделать нечто такое, что позволит ему выделиться на общем фоне и тем самым оправдать своё существование на этой земле?

— Что значит "оправдать существование"? Разве существование любого человека не оправдано с самого начала тем обстоятельством, что он родился в этом мире? Если человек живёт, значит это кому-нибудь нужно.

Раскольников зло усмехнулся:

— У меня на этот счёт другое мнение. Но ты, если хочешь, можешь, сколько тебе угодно, "сливаться с народом", втайне завидуя тем, кто, поднявшись над ним, умеет подчинять его себе...

— Кладбище! — воскликнул Разумихин. — Теперь пора поворачивать направо. 

Пройдя ещё метров сто, друзья услышали звуки музыки и раскатистый хохот. В открывшейся их взору двухэтажной зелёной усадьбе, горели абсолютно все окна. Так любимый Разумихиным народ наполнял, казалось, до отказа внутренние помещения, выплёскиваясь время от времени небольшими партиями на высокое резное крыльцо и распределяясь оживлёнными группками по просторному заросшему одуванчиками двору.

Раскольников с Разумихиным чувствовали себя странниками, прошедшими многие километры по бесплодной пустыне и оказавшимися вдруг перед райским садом с журчащими фонтанами. 

— Это здесь, — констатировал Разумихин. — Вот так праздник! 

Молча они приблизились к оазису беспечного веселья, которое при ближайшем рассмотрении вовсе не было таким уж беспечным: кое-кто, высунувшись из окна, облегчал свой желудок, не желающий, по-видимому, мириться с праздничной дозой алкоголя, кто-то грозил кому-то кулаком. Но отдельные явления, выходившие за рамки общей праздничной картины, лишь подтверждали тот факт, что веселье находится в самом разгаре, когда, как говорится, определённый перебор лучше, чем недобор.

Во дворе на обоих друзей никто не обратил внимания, но именно это обстоятельство, как ни странно, сразу же заставило их почувствовать себя здесь своими. 

— Это как на тусовке среди хиппов, — заметил Разумихин, — ты сидишь с папироской, кайфуешь, остальные тоже сами по себе кайфуют, но все друг другу братки. Соборность такая, понимаешь?

Друзья беспрепятственно поднялись на крыльцо и вошли в полутёмную прихожую, где тут же были почти сбиты с ног трёхколёсным велосипедом, которым лихо управлял ребёнок лет пяти. Велосипед мгновенно скрылся из виду, прежде чем вновьприбывшие успели рассмотреть, кто сидел за рулём — мальчик или девочка. 

— Детское время, по-моему, уже кончилось, — иронически заметил Раскольников.

— Н-да, здесь детям, конечно, не место, — согласился Разумихин.

Но в ту же минуту оба приятеля установили, что весь дом был наполнен детскими визгами и хохотом, и в первой же комнате, в которой они очутились, находились почти исключительно дети от трёх до семи лет. Они сидели, вернее, стояли, прыгали, бегали и даже лежали вокруг большого, накрытого теперь уже объедками стола, в центре которого спала, несмотря на ужасный гвалт, рыжая кошка. Во главе стола располагался серьёзный старичок с баяном, который в его руках периодически издавал жалобные блюзовые звуки. Никто не обратил внимания на вошедших приятелей, только какая-то девочка, которая, видимо, играла с кем-то в догонялки, забежала сзади за Раскольникова и, уцепившись за штанины его брюк, спряталась за ними, как за задвинутыми занавесками. Раскольников нервно нащупал в кармане вырученные им пару недель назад за Настино кольцо деньги, которые он до сих пор не имел возможности передать своей подруге и, зная, как Настя на них рассчитывает, благоразумно носил всё время при себе, не решаясь оставить такую сумму без присмотра в бараке. Деньги оказались на месте, однако отцепить ребёнка от брюк ему удалось лишь с большим трудом.

— Не вы ли сегодня именинник, дедушка? — спросил у старичка не теряющий присутствия духа Разумихин. 

— Какой там именинник? — возмутился дедушка. — Вот у внучки моей день рождения, — и он без церемоний вынул из-под стола насупившуюся веснушчатую особу лет четырёх. 

Разумихин нерешительно покрутил в руке бутылку водки, которую он подготовил в качестве подарка.

— Здесь ребятишки празднуют, — объяснил наконец старик. — А большие в гостиной, по коридору направо. 

— Ага, — смекнул Разумихин. — А что это у вас кошка на столе лежит, вы её есть собираетесь? — обратился он шутливо к детям. 

— А её есть нельзя, — ответил серьёзный мальчик, сидевший в углу, — она невкусная. 

— Глупенький ты, — вздохнул Разумихин. — Не потому есть нельзя, что невкусная, а потому что живое существо, понимаешь?

— Я подумаю, — ответил серьёзный мальчик. 

В гостиной, которая находилась на другом конце тёмного коридора, было не менее шумно, чем на детском празднике. Только голоса здесь перекрывала музыка, раздававшаяся из раскрученного на предельную громкость моно-проигрывателя, подобное насилие над которым давало себя знать в хрипении и шипении, примешивающимся к голосу певицы, что придавало песне некий шаманский эффект. Застолье давно уже кончилось, и на своих местах оставались лишь те, кто уже не мог встать. Остальные танцевали или курили, расположившись на диване. У Раскольникова появилось большое желание уйти отсюда, так как он понял, что подобного рода праздник не только не в состоянии развеселить его, но уже даже начинает порядком действовать ему на нервы. Однако Разумихин, увидев несколько знакомых лиц, не теряя времени уже вовсю начал "сливаться с народом": он сбыл кому-то свою бутылку водки, выпил предложенные ему остатки какого-то вина и был приглашён на танец сразу тремя девушками, на что он не замедлил ответить согласием всем трём, благо танец был быстрый. 

К Раскольникову никто не подошёл, видимо его мрачный вид не располагал к коммуникации. Родион решил было покинуть своего друга и вернуться назад в бараки, но мысль о том, что придётся в темноте одному отыскивать дорогу показалась ему настолько тоскливой, что он не осуществил своего намерения. Кроме того, он вспомнил, что ему надо позвонить, и осторожно дёрнув за рукав Разумихина, который остановился немного передохнуть после танца, попросил его узнать, где здесь находится телефон. Одна из девушек, с некоторым удивлением глядевшая в сторону Раскольникова, вызвалась проводить его наверх к телефонному аппарату. Всю дорогу она не переставала подозрительно посматривать на Родиона и на узкой лестнице пропустила его вперёд. 

"Чего это она от меня шарахается? — подумал Раскольников. — Это, наверное, потому что я тут один только трезвый", — утешил он себя. 

Молча впустила она его в комнату, где должен был стоять телефон, и плотно прикрыла за ним дверь. 

Комната, в которой очутился Родион, была очень маленькая, может быть три на три метра. Почти всю её площадь занимала широкая железная кровать, покрытая коричневым покрывалом с бахромой. Из-за высокой перины кровать казалась раздувшейся изнутри. На стене висел коврик, выдержанный, как и покрывало в коричневых тонах и украшенный изображением сурового северного пейзажа с застывшим на переднем плане лосем, который открывал рот и готовился издать угрожающий или жалобный крик. Над изголовьем кровати висела чёрно-белая застеклённая фотография, с которой на Раскольникова внимательно смотрели четыре глаза. Два из них принадлежали мужчине лет тридцати пяти, одетому в парадный военный мундир, обвешанный орденами. Два других — сидящей рядом с ним облачённой в простое платье женщине с русой косой, обмотанной вокруг головы. Женщина не носила орденов, но лицо её выражало не меньшую решимость и готовность к противостоянию, чем лицо её соседа по снимку.

"С такой женщиной, наверное, не страшно пойти в разведку, — подумал про себя Раскольников, — но почти невозможно представить себя с ней в постели".

Он уселся на кровать и, сняв трубку стоявшего на запыленной тумбочке телефона, начал набирать Дунин номер. Но дальше трёх цифр дело у него не дошло, так как на другом конце провода тут же появились короткие гудки, говорившие о том, что линия перегружена. Раскольников попытался ещё несколько раз, но по-прежнему безуспешно. 

Родион должен был признаться себе, что "Дунины новости" волновали его больше, чем ему бы хотелось. Он не разговаривал с сестрой уже почти полгода и старался внушить себе, что она для него совершенно чужой человек, но теперь ему становилось ясно, что случись с ней что в его отсутствие, он бы никогда не смог себе этого простить. Даже новости об ухудшении здоровья матери он боялся теперь больше из-за последствий, которые это могло бы иметь для Дуни. "Бедняжка, — подумал он, — останется совсем одна". Но тут же рассердился на себя за слишком нежные чувства к сестре и постарался вызвать в памяти всё, что его в ней раздражало.

В детстве, впрочем, их объединяла большая дружба. Несмотря на то, что Родион был на год старше Дуни, он мог, сколько себя помнил, разговаривать с ней намного интереснее и лучше, чем с любым из своих сверстников. Он хорошо помнил свой первый конфликт с сестрой. Тогда ей было лет двенадцать. В этот вечер они с мамой, Полиной Александровной, собирались в Филармонию. Родион ужасно нервничал, потому что ему казалось, что они опаздывают. Каково же было его удивление, когда он увидел Дуню, неторопливо выходящую из-за ширм, которыми был отделён её угол в их единственной комнате. Дуня стояла перед ним в накрахмаленном платье, её волосы были тщательно уложены в какую-то новую причёску, она даже накрасила ресницы, как заметил Родион. 

— Так вот почему ты так долго копалась! — воскликнул он. — Тебе не стыдно?

— Мы же в Филармонию идём, — равнодушно ответила Дуня, — я же не могу, как попало...

В Филармонии она вела себя как чужая. В антракте, вместо того, чтобы поддержать разговор о только что услышанном фортепьянном концерте, который было начал Родион, она лишь посматривала на своего брата как-то покровительственно и, казалось, только ожидала того момента, когда они пройдут в фойе мимо очередного зеркала и ей вновь представится возможность насладиться собственным отражением. Видно было, что из своих обоих детей Полина Александровна в эту минуту гордилась больше всего Дунечкой, такой красивой, такой опрятной и такой послушной. Своё послушание Дунечка доказывала тем, что шла под руку со своей мамой, в то время как Родион, ощущая себя почти лишним, недоумённо плёлся следом. 

Раскольников отвлёкся от своих воспоминаний, так как его внимание привлекли два предмета, прикреплённые к стене под чёрно-белой фотокарточкой. Это была верёвка, завязанная каким-то хитрым морским узлом, и военный кортик, подвешенный рядом на покрытой золотой краской цепочке. 

"Наверное, этот, — Родион взглянул на человека в мундире, — служил во флоте".

Постепенно Раскольникову становилось тяжело оставаться в этой маленькой комнатке наедине со своими тяжёлыми предчувствиями и волнующими размышлениями, да ещё под наблюдением этих суровых четырёх глаз. Он попробовал ещё раз дозвониться до Дуни, но линия была по-прежнему занята. 

Снизу доносились, казалось, звуки русской народной песни, которую кто-то, должно быть, затянул и которая приятно контрастировала с хаотичными эстрадными ритмами, поднимавшимися до этого из гостиной. Раскольникову захотелось спуститься вниз, поближе к успокаивающей и в то же время как-то надрывающей душу мелодии. Но по мере того, как Раскольников приближался к гостиной, он с удивлением устанавливал, что народная песня звучала как-то не совсем обычно: во-первых, она была окружена жёстким гитарным саундом, во-вторых, и это уж не вписывалось ни в какие рамки, исполнялась, видимо, по-английски. По крайней мере, Раскольников уже отчётливо мог разобрать слово "babe", повторяемое на разные лады. Очутившись внизу, Раскольников вынужден был окончательно установить, что так называемая народная песня на самом деле раздавалась из проигрывателя и исполнялась группой "Led Zeppelin". Но это открытие не разрушило очарования песни и Раскольников тихонько присел к столу, чтобы послушать. За столом уже никого не было. Те, кто остались в гостиной, танцевали попарно медленный танец, и только ребёнок, по-видимому тот самый, который встретил Раскольникова и Разумихина ещё в коридоре, сосредоточенно балансировал на своей трёхколёсной машине между танцующими парами, то и дело выкрикивая: "би-би". Так как свет в комнате был выключен, Раскольников по-прежнему не мог установить, мальчик это или девочка.

Родион налил себе водки, ещё в избытке стоявшей на столе, и выпил. Ему хотелось удержать блаженное состояние, навеянное музыкой, и он с наслаждением чувствовал, как водка в комбинации с растянутыми завораживающими аккордами очищала его мозг от неприятных мыслей и в то же время сковывала дальнейшую умственную деятельность. 

Песня казалась нескончаемой, хотя, наверное, это была уже вторая или третья. Пары уходили проветриться на улицу и приходили вновь, а Раскольников всё сидел на своём месте и пил, постепенно забывая о том, что мучило его. Танцующие фигуры расплывались у него перед глазами. а доносившееся из проигрывателя "baby" сливалось с возгласами "би-би" катающегося на велосипеде ребёнка...

Но вот чья-то грубая рука сменила пластинку, и прежде чем позеленевший от гнева Раскольников успел возмутиться, все уже радостно танцевали под какую-то жизнеутверждающую эстрадную мелодию. Блаженное забытье, в котором находился Раскольников, мгновенно исчезло, и несмотря на то, что он уже выпил порядочное количество алкоголя, а, может быть, именно поэтому, все его проблемы вдруг представились ему особенно отчётливо. Разгневанный и раздражённый, он встал и направился к лестнице, чтобы как можно скорее позвонить Дуне и освободиться от душивших его волнений. 

Очутившись в комнате с распухшей кроватью, он тотчас же накинулся на телефон и набрал Дунин номер. Снова послышались короткие гудки. Раскольников в ярости бросил трубку. Запутанный узел на стене, казалось, подчёркивал безнадёжность положения. Раскольников почувствовал необходимость вырваться на волю из этой комнаты-склепа и вообще бежать ни теряя ни минуты из зелёного дома.

Спустившись вниз по лестнице, он увидел, что коридор был ярко освещён и заполнен детьми и взрослыми. Старичок, который прежде сидел во главе стола на детском празднике, стоял теперь посреди коридора с уже другим баяном, оклеенным в качестве украшения красотками с упаковок от колготок, и играл какую-то бесформенную мелодию, под которую дети радостно танцевали в присядку, а взрослые хлопали в ладоши. Из-за толпившихся в прихожей людей Раскольников лишь с трудом смог пробраться к двери. На крыльце он увидел Разумихина, целовавшего одну из тех девушек, которые в этот вечер танцевали с ним, что ещё больше раздражило Раскольникова. Не сказав своему приятелю ни слова, он поспешно выбежал за калитку и пошёл вперёд по вьющейся в поле дорожке. 

Через минуту Разумихин нагнал его:

— Постой, Родион, ты куда?

— Иди назад и целуйся себе дальше, — огрызнулся Раскольников, ускоряя шаг. 

— Ну-ну, не надо ревновать, — шутливо успокоил его Разумихин. — Ты же знаешь, что тебя мне никто не заменит...

Но Раскольников, ничего не отвечая, шёл дальше. 

— Я бы тебе не советовал одному идти гулять в поле в таком состоянии, заблудишься ещё. Ты сколько выпил-то?

— Отстань, — был ответ Раскольникова. 

Разумихин остановился, пожал плечами и пошёл обратно к зелёному дому. 

Раскольникову казалось, что он идёт очень быстро, но, на самом деле, его не совсем твёрдый шаг был не так уж скор. Однако свежий воздух действовал отрезвляюще и успокаивающе, и Родион мог снова более или менее спокойно предаться своим размышлениям о Дуне...

Может быть, этот эпизод в Филармонии и был пустяком, но с тех пор Раскольникову всё больше стало бросаться в глаза, что в характере его сестры происходят существенные перемены. Она по-прежнему оставалась для него интересной собеседницей, по-прежнему разделяла его идеалы, но в то же время ему казалось, что она больше не принимает всё это всерьёз. Никакие, даже самые смелые и казавшиеся откровениями мысли, почерпнутые ими обоими, например, из совместного чтения Ницше, не могли заставить её теперь забыть хотя бы на один вечер про то, что надо делать уроки или играть на пианино упражнения для музыкальной школы. Сам Раскольников навсегда бросил свои занятия музыкой, когда убедился, что его призвание совсем в другом, и осознал, что все эти гаммы и этюды для него лишь пустая трата времени. Дуня, которая проявляла ничуть не больше интереса к музицированию, полностью соглашалась с ним в этом вопросе, но тем не менее продолжала каждый вечер твердить свои этюды, объясняя это тем, что "жалко ведь недоучиться пару лет" и "мама ведь будет огорчаться". 

Раскольникова вообще всегда удивляло, как Дуня могла обращать все вещи и обстоятельства в свою пользу, вернее в пользу украшения своей особы. Тогда, в Филармонии к нему в первый раз закралось подозрение, что посещение концертов, чтение книг и вообще всё то, что поднимало Раскольникова по лестнице самопознания, Дуня использует подобно драгоценным камням, нанизывая их на ниточку и составляя из них бусы, подчёркивающие великолепие её личности.

У Раскольникова почти не было друзей, так как его задумчивая натура скорее отталкивала от него сверстников, да он и сам не дорожил почти ничьей дружбой. Дуня, напротив, имела большой круг знакомых, с которыми она проводила всё больше времени, несмотря на иронические замечания брата о том или ином приятеле или подруге. В конце концов она вообще перестала знакомить их с Родионом.

Но больше всего подогревала их разногласия, сама того не замечая, Полина Александровна. В Дуне она видела образцовую дочь, всегда аккуратную, вежливую и внимательную. Ей наверняка хотелось сделать из замкнутого, часто угрюмого Родиона не менее образцового ребёнка. Не раз обращала она его внимание на порядок, который царил среди Дуниных вещей, не раз вздыхала она по поводу заброшенных им уроков музыки, не раз просила Родиона встретить с улыбкой гостей, как это всегда делала Дуня. 

Однако Дунечка была не так уж безгрешна. Например Раскольников знал, что она лет с четырнадцати курила: факт, который, узнай об этом Полина Александровна, непременно привел бы её в шок. А однажды (тогда Дуне только что исполнилось семнадцать) Родион случайно наткнулся среди её вещей на фотографии, на которых его сестра в одной лёгкой кружевной сорочке с грацией модели позировала неведомому фотографу. Как выяснилось, фотографии сделал Дунин друг, художник, увлекающийся, видимо, ещё и фотоделом. Родион видел его несколько раз мельком, он был лет на десять старше Дуни. Впрочем, для неё он был не первым и не последним. Полина Александровна, конечно, не догадывалась ни о фотографиях, ни о том, что Дуня ходила со своими "мальчиками" не только в кино и в театр. Для неё Дунечка была светлым ангелом, которого необходимо было ставить в пример угрюмому, недисциплинированному Родиону.

— Твоя мать никак не может смириться с тем, что у неё в семье растёт мужчина, — объяснял Родиону отец, который после развода жил со своей новой женой в Москве и приезжал раз в полгода повидаться с детьми. — Ей бы хотелось иметь двух девчонок. Хотя ты, Родя, уже почти превратился в бабу. Ну-ка скажи, когда ты в последний раз дрался?

— Не помню. Ненавижу драки. 

— Вот те на! Да какой же ты после этого мужик? Как же ты сможешь за себя постоять? Ты и в солдатиков-то, я помню, никогда не играл. Всё, надо взяться за твоё воспитание. Завтра же пойду, запишу тебя в секцию бокса, у меня там один знакомый тренер. Может, возьмёт тебя, такого хиленького. А то всё книжки читаешь...

Родиону было обидно, что отец называет его "хиленьким". В конце концов он ничего не имел против физического развития и даже старался делать каждое утро зарядку. Но бокс казался ему самым отвратительным и жестоким видом спорта, который только есть на свете. Именно поэтому, как ни странно это звучит, он и согласился тогда принять предложение отца. Ему хотелось преодолеть себя, преодолеть своё отвращение к драке, доказать себе, что он сможет, если надо. В конце концов, это вполне вписывалось в его представления о сильном человеке, способном с помощью своей железной воли изменить целый мир, не говоря уже о собственных пристрастиях... Ему хотелось переломить себя...

Раскольников вдруг заметил впереди в поле дымящиеся костры. Это привело его в какое-то по-детски радостное, возбуждённое состояние. Ему захотелось бежать на этот огонь, как на маяк, улечься около него, почувствовать его зарево на своём лице. Он жаждал просветления всей своей душой. 

Родион уже мог различить фигуры, движущиеся между кострами, и несколько телег, запряжённых лошадьми: в поле стоял цыганский табор. Родион никогда ещё не видел такого количества цыган, да ещё в таборе. Ему показалось странным, что они не поют и не пляшут, а напротив, передвигаются лениво, как бы нехотя, что, в принципе, можно было бы легко объяснить, так как было уже около часа ночи. Те, кто не спал, лёжа на телегах или на земле, сидели или ходили возле костров, нехотя переговариваясь друг с другом. 

"Вот это жизнь! — подумал Раскольников, — Полная свобода".

Хотя в то же время он не мог не признаться себе, что в этой картине было и что-то пугающее, тревожное. Он остановился, не решаясь подходить ближе. Но его уже заметили: две женщины, как показалось Родиону, отделились от табора и направились в его сторону. Он подумал немного и пошёл им навстречу.

Одна из женщин была лет тридцати, другая лет семнадцати, обе беременные и обе обольстительно улыбались. Раскольников удивился: кто это послал двух беременных женщин одних навстречу незнакомому мужчине? Та, которая была моложе, своей загадочной улыбкой напомнила ему Дуню. У него защемило сердце: "А вдруг Дуня тоже .. того... беременная. Такое ведь вполне может быть. И такая же беззащитная как эти бедные женщины... Хотя почему, собственно говоря, бедные? Вот они идут, чем-то очень довольные, весёлые, будто хотят что-то сообщить..."

Цыганки подошли вплотную к нему и быстро заговорили на непонятном ему языке, бросая в его сторону кокетливые взгляды. Раскольникову вдруг сделалось стыдно, что он стоит перед двумя женщинами в таком непривлекательном, полупьяном виде. Но цыганки будто не замечали этого и смотрели на Родиона очень приветливо. Более молодая даже взяла его за руку и по-русски предложила погадать. Та, которая была постарше, заботливо поправляла ему в этот момент рубашку. 

Раскольникову казалось, что это добрые, всепрощающие ангелы спустились с неба, чтобы утешить его и полюбить таким, какой он есть. Он и не заметил, как улыбка расцвела на его лице и рука сама раскрылась перед глазами цыганки, обнажив запутанную структуру линий на дрожащей ладони. Молодая цыганка, казалось, тотчас же разобралась в этом лабиринте и пообещала ему своим низким голосом долгую жизнь, большую любовь и дальнюю дорогу. Раскольникову так понравилось это гадание, что он подставил и вторую руку, но цыганки почему-то отклонили это предложение и заспешили назад к табору. 

— Ну а карты, а карты у вас есть? — отчаянно прокричал Раскольников им вдогонку и даже потянул молоденькую за платок, который был накинут ей на плечи.

Ему не хотелось, чтобы эти феи так быстро покидали его. Но цыганки заторопились ещё больше, пустились от него почти бегом. Раскольников попытался было догнать их, но ноги не совсем слушались его. Кроме того, он почувствовал вдруг внезапную усталость, которая окончательно заставила его отказаться от попыток настигнуть своих пастушек, как он уже мысленно окрестил их.

То ли от алкоголя, то ли от того, что он уже целые сутки не спал, ноги у него подкашивались, и глаза слипались. Силуэты удаляющихся цыганок казались ему уже фигурами из царства снов, в которое его неодолимо затягивало против его воли. Он опустилась на землю и тут же заснул.

Но сновидения его отнюдь не были сладкими. Он отчётливо видел себя лет в четырнадцать, в тот день, когда отец вёл его записываться в секцию бокса. Родион уже по дороге сжимает кулаки, стараясь представить себе, как враги один за другим уступают его натиску. Снег хлещет его по лицу, но он не опускает голову, не прикрывает глаз, убеждённый, что сегодня из Родиона Раскольникова должен выйти новый человек, которого не способны остановить никакие препятствия на пути к цели...

Отец, договорившись с тренером, предлагает Родиону сначала посмотреть, как будут драться другие. Двое мальчишек выходят на ринг. Они стараются не смотреть друг на друга, делают суровые лица. Однако Раскольникову кажется, что им обоим не хочется драться, а хочется подойти друг к другу, улыбнуться, рассказать что-нибудь весёлое... Раскольников чувствует ужасную ненависть и презрение к тренеру, который подстрекает этих мальчишек к бою, даёт им указания, куда они должны направлять свои удары. Но вот удар приходится прямо в нос одному из дерущихся на ринге. Родион замечает струйку крови. Но тренер и не думает останавливать раунд, он настаивает на продолжении боя. Родион закрывает глаза, не может смотреть, как красные капли падают на пол, как мальчишка с разбитым носом получает всё новые удары от своего противника, оказывается уже в самом углу ринга, откуда ему некуда больше отступать... На глазах у Родиона выступают слёзы.

— Это просто отвратительно! — бросает он в глаза тренеру и выбегает из спортивного зала. 

Отец нагоняет его в коридоре, с силой хватает его за ворот рубашки:

— Ты что, с ума спятил? Не позорь отца, вернись обратно!

Но увидев, что Родион прячет от него красное от слёз лицо, прибавляет примирительно:

— Эх ты, девчонка... Дуня и то, я уверен, смогла бы...

Раскольников вздрогнул всем телом и пробудился от кошмарного сна, который, насколько он мог теперь припомнить, в точности повторял пережитое им в детстве, да ещё с такой ужасающей отчётливостью, что ему казалось: вся сцена разыгралась действительно несколько секунд назад. События же, непосредственно предшествовавшие его погружению в сон, припоминал он, напротив, очень смутно, будто они ему приснились когда-то давно. 

Он оглянулся: табора уже нигде не было видно. Наверное, цыгане ушли этой ночью, только холмики угля виднелись там, где они жгли костры. Раскольников поднялся, ощущая сильную головную боль, и отряхнул траву со своих брюк и рубашки. Утренняя прохлада неприятно обжигала его тело. Всё ещё под впечатлением своего сна он рассеянно топтался на месте, пытаясь определить, в каком направлении находится деревня, хотя идти туда ему абсолютно не хотелось. Но больше идти было некуда. Осознав это, Раскольников поплёлся в ту сторону, в которой предполагал найти зелёный дом, где накануне праздновали день рождения и откуда, как он всё ещё помнил, ему непременно нужно было позвонить. 

"Дуня и то смогла бы... — повторял он мысленно слова отца, которые так живо напомнил ему сон. — В этом я не сомневаюсь. Дуня смогла бы, она всё может".

Он вспомнил, что когда на кухне внезапно появлялась мышь, Дуня в противоположность другим особам женского пола, обитавшим в их коммунальной квартире, не визжала, не вскакивала на стул, а относилась к этому даже как-то с юмором и уверяла до смерти перепуганных соседок, что и мышка ведь живое существо, пусть себе побегает. 

Да что там мышка, Дуня и в более серьёзных обстоятельствах не теряла присутствия духа. Когда два года тому назад Полина Александровна в первый раз попала в больницу с приступом астмы, все заботы о больной матери легли на Дуню: она каждый день ездила её навещать, доставала где-то дефицитные лекарства, да ещё умудрялась в то же самое время сдавать вступительные экзамены в университет. Родион удивлялся тому твёрдому спокойствию, с каким она выслушивала неутешительные прогнозы врачей или сидела целыми часами у постели Полины Александровны, обвешанной различными капельницами и с трудом вдыхающей и выдыхающей воздух. Родион как-то видел по телевизору репортаж про одного американского фермера, помогавшего спасателям ликвидировать аварию поезда, сошедшего с рельсов недалеко ото его родного села. Всю ночь этот фермер вытаскивал погибших и раненых из-под обломков, а наутро, не оставив никакой прощальной записки, покончил с собой. Раскольников тогда подумал, что прекрасно понимает поступок американца: человеку стало просто страшно жить в мире, в котором могут происходить такие катастрофы. Вот и Родион был надолго лишён душевного равновесия, после того, как в первый раз навестил мать в её палате. Он не мог переносить картины ничьих страданий и чувствовал, что, ухаживая за Полиной Александровной, ставит себя самого на грань нервного срыва. В конце концов он стал избегать больничных визитов.

Дуня принимала его повышенную чувствительность за равнодушие. Тогда-то и произошёл окончательный разрыв между Раскольниковым и его сестрой. Она хотя и не упрекала Родиона за то, что ей приходится всё делать самой, но относилась к нему теперь как-то презрительно, будто он был всего лишь второстепенным членом семьи. Бывало они не разговаривали целыми днями, чемуРаскольников, правда, насколько он помнил, сам положил начало. 

Когда мать вернулась из больницы, ситуация ещё ухудшилась. Полина Александровна передала всё хозяйство окончательно в руки дочери, зная, что на неё можно положиться. Родион чувствовал себя третьим лишним, хотя мать, казалось, всё простила ему, и всячески пыталась вновь сблизиться с сыном. Но именно эти попытки и заставляли его особенно отчётливо осознать своё отчуждение. Ему становилось ясно: он не сможет оправдать ожидания Полины Александровны, не сможет приспособиться или хотя бы сделать вид, что приспособился к её представлениям о жизни. Вернее, у неё и не было никаких представлений на этот счёт, она плыла по течению, как мёртвая рыба, наивно полагая, что каждый, кто сознательно выбирает свой курс в океане жизни, подвергает себя ужасной опасности. Неудивительно, что больше всего она старалась отвратить эту опасность от собственных детей. Но привычка плыть по течению и тут брала своё: её попытки повлиять на сына ограничивались лишь вздохами и косвенными намёками на то, каким она хотела бы видеть его будущее. Это-то и было ему невыносимо, но ещё более невыносима была Дуня, которая с серьёзным видом кивала головой, когда мать таким образом мечтала вслух. Что при этом было на уме у его сестры, Раскольников не знал: к тому времени они давно уже не разговаривали друг с другом...

Раскольников понял, что дорога привела его куда-то не туда. Зелёного дома не было видно. Родион оказался на незнакомой ему окраине села. А может, это было уже совсем другое село. В этот ранний час улица казалась абсолютно необитаемой. Лишь несколько собак, завидев Раскольникова, выскочили из будок и громко залаяли. Но никто не вышел посмотреть, что случилось. Родион заметил впереди круглые купола деревянной церквушки, выкрашенные той же золотой краской, которой обычно покрывают бюст Ленина на центральных площадях провинциальных городков. 

Родион собирался пройти мимо, но за церковью уже снова начиналось поле. Раскольников потоптался на месте. Дверь в церковь была гостеприимно открыта. В надежде встретить там кого-нибудь, кто мог бы объяснить ему дорогу, заблудившийся странник переступил порог храма. 

Раскольникову, как ни странно, ещё ни разу не доводилось бывать в действующей церкви. Его поразила таинственная полутьма. Редкие свечки отбрасывали свой скупой свет на изображения святых. Деревянный пол скрипел под ногами, отзываясь на каждый шаг. Во всём этом было что-то пугающее и одновременно торжественное. Родион затаил дыхание, в его глазах блеснули слёзы восторга и умиления. Он приблизился к одной из сочно раскрашенных икон: на ней был изображён Георгий Победоносец, убивающий копьём змея, беспомощно извивающегося под копытами его коня. Этот мотив был хорошо известен Раскольникову из художественных альбомов, но ни одно из виденных им ранее изображений победоносного святого, среди которых были и более известные экземпляры, не производило на него такого впечатления. Георгий был изображён в профиль, со слегка наклонённой головой. Его нежное, почти женственное лицо носило выражение задумчивого вдохновения. Ничего грозного или жестокого не было в этом лице. Карающее копьё, убивающее змея, существовало как бы отдельно от него. Георгий безжалостно наказывал зло, не изменяя при этом своей утончённой натуре, оставаясь праведником даже в совершаемом им насилии.

Раскольникову вдруг стало как-то весело. Он даже улыбнулся, и, не видя смысла долее оставаться в церкви, поспешно вышел на улицу. На крыльце сидела завёрнутая в чёрный платок старушка, ожидающая милостыню. У Раскольникова было хорошее настроение: хотелось никому ни в чём не отказывать. Он порылся в карманах в поисках мелочи и вдруг чуть не вскрикнул от изумления: карманы были абсолютно пусты. Две медные монетки, правда, ему удалось выудить наружу, но куда же делись бумажные купюры, которые он получил пару недель назад за Настино кольцо? События минувшей ночи бешено протанцевали в его потрясённом мозгу. Пастушки-цыганки, их весёлые лица, их заботливые руки на его одежде... Угрызения совести охватили Раскольникова при мысли о собственной преступной неосторожности. Забыв про старушку-нищенку, он поплёлся прочь, не разбирая дороги.

Его сердце вздрагивало с такой силой, что ему казалось, с каждым ударом оно переворачивается в груди, как лётчик, проделывающий мёртвую петлю. Как он будет оправдываться перед Настей? Как сможет теперь смотреть ей в глаза? Да это ещё что! Самое главное: как они теперь дотянут до конца месяца? Ведь Настя же не случайно колечко продала, значит совсем плохо стало с деньгами. 

В этом отчаянном и одновременно болезненно сосредоточенном расположении духа Раскольников как-то быстро и без посторонней помощи взял правильное направление и через полчаса был уже в той самой деревне и перед тем самым домом, где покинул вчера Разумихина. В доме и вокруг него царила тишина. Всё, казалось, одновременно, как в сказке, погрузилось в сон. Один Разумихин сидел на ступеньках крыльца и рассматривал прошлогодний номер журнала "Советский экран". Увидев своего друга, он радостно вскочил и воскликнул:

— Ну вот, возвращение блудного сына! А я уже думал, ты с цыганами ушёл: мне говорили, здесь недалеко в поле табор цыганский сегодня ночью стоял...

Но Раскольников грубо оттолкнул Разумихина. Не ради него он вернулся сюда. Взбежав вверх по лестнице, Родион распахнул дверь комнаты, из которой он ночью безуспешно пытался дозвониться до Дуни. С тех пор здесь произошли некоторые изменения: чёрно-белый портрет в рамке покосился набок, кортик упал на пол, с некогда аккуратно застеленной кровати сползло покрывало, а главное — на полу лежали два парня, погружённые в такой глубокий сон, что быстрые шаги Раскольникова и с шумом захлопнувшаяся за ним дверь не заставили их даже пошевелиться. 

Родион бесцеремонно уселся на кровать и набрал Дунин номер. 

— Алло, — послышался немного заспанный голос его сестры. 

— Дуня, — Раскольников не мог скрыть своего волнения, — это я. Я всю ночь не мог тебе дозвониться. Скажи, что у тебя произошло?

— Абсолютно ничего, — Дунин невозмутимый тон заставил Родиона немного успокоиться на её счёт. — Я просто хотела сказать тебе, что выхожу замуж. 

Равнодушие, с которым были сказаны эти слова, снова привело Родиона в беспокойство.

— Да за кого же, чёрт возьми?! — воскликнул он, так как Дуня молчала. 

— За Петра Петровича Лужина. Ты его знаешь, он профессор на кафедре истории КПСС.

— Ты шутишь? Этот старый...

— Нет, я не шучу. Ты ведь приедешь сегодня в город? Ну вот. Заходи ко мне, я тебе всё расскажу. Пока.

Дуня повесила трубку. 

Раскольников был не в состоянии представить себе, как обстоятельства могли сложиться таким образом, чтобы Дуня решила выйти замуж за Лужина, с которым они, насколько знал Родион, до недавнего времени даже и знакомы-то не были. Ведь его сестра закончила всего лишь второй курс, а значит — центральный экзамен по истории КПСС ей ещё сдавать не приходилось. Да если бы они и познакомились, Дуня и смотреть бы на такого не стала, да ещё наверняка подняла бы его на смех, если бы он вздумал за ней ухаживать. Хотя чему удивляться? Он не разговаривал с сестрой уже около года. Кто знает, в какой они с матерью сейчас находятся ситуации? Кто же им поможет? Ведь не он же, который мало того, что сам денег никаких не имеет, но ещё и теряет предназначенные, по крайней мере частично, на его содержание деньги своей любовницы...

Взгляд Родиона упал на морской узел, который по-прежнему гордо висел под покосившимся портретом. Этот узел, видимо сплетённый много лет назад кем-то, кого наверняка уже не было в живых (может быть, даже военным с фотографии), и сохранявшийся теперь как память, производил на Раскольникова неприятное впечатление именно тем, что он уже не мог, да и никогда не должен был быть распутан. Четыре глаза со сдвинувшейся набок фотографии глядели на Раскольникова теперь как-то исподлобья и оттого ещё более сурово. Под влиянием этого взгляда Раскольников почувствовал в себе странный прилив сил. Он встал, перешагнул через неподававшие признаков жизни тела обоих спящих, поднял с пола упавший морской кортик, вынул его из ножен и тщательно разрезал им причудливый узел на две половинки. Как он и думал, ему тут же стало намного легче...

Глава девятая. День рождения

Утром того самого дня, когда Косте Свидригайлову должны были исполниться долгожданные семнадцать лет, он сидел в своей уютной детской, которая находилась под самым потолком двухэтажной дачи, забравшись с ногами на диван, и прижимал к себе плюшевую обезьяну, издавна считавшеюся фавориткой среди всех его игрушек. А выбор у Кости был большой: добродушные мишки с галстучками бабочкой, тигры, бегемоты, даже кенгуру, наконец до мельчайших деталей продуманные модели вертолётов, пароходов и подземных лодок, словом всё, что Костя желал или хотя бы теоретически мог бы пожелать, наполняло его летнее убежище, стояло на полках, лежало на полу, на диване или висело на стенах. Дело в том, что Костины дни рождения, сколько он себя помнил, справлялись (да ещё как справлялись!) именно на даче, и всё, что многочисленные бабушки, дедушки, дядюшки, тётушки и, конечно, родители преподносили ему по этому случаю, успевало, как правило, надоесть до конца лета и оставалось лежать здесь до следующего года, пока соскучившийся Костя не кидался снова играть со своими любимцами. 

Были, конечно, подарки, которые Костя увозил с собой. Например, стереосистема в позапрошлом году или джинсы в прошлом. Но только его плюшевой обезьяне доставалась честь ежегодно прибывать на дачу и затем снова отбывать в город вместе со своим хозяином. Предыдущий год был, правда, исключением: Костя как-то позабыл увезти с дачи свою обезьянку, а съездить за ней поленился. Ну а когда этим летом вновь очутился в загородном доме, то даже и не поинтересовался так некогда любимым плюшевым зверьком.

И вот теперь, прижимая к груди вновь найденную среди прочих игрушек обезьянку, он как бы извинялся перед ней за своё непростительное равнодушие и одновременно пытался утешить её за всё, что ей, вероятно, пришлось пережить в одиночестве. Но и сам он ждал ответного утешения от своей любимицы. Ведь в этом году, по всей вероятности, никто не придёт поздравить Костю, никто не устроит в его честь праздника. Костя в первый раз в жизни в день своего рождения был предоставлен самому себе. 

Семье Свидригайловых было сейчас не до торжеств. Маленькая драма обернулась большой катастрофой. Костя ещё не до конца оправился после того, как случай развернул перед ним живую картину, в которой его отец играл роль из репертуара не то героя-любовника, не то шута-скомороха, ползая на коленях перед молоденькой учительницей французского. Но новый удар сильнее прежнего поразил воображение Кости: мама, уехавшая две недели назад за покупками в город, по неизвестной ему причине не вернулась обратно на дачу. До городской квартиры Косте не удалось дозвониться, и лишь под утро раздался звонок от бабушки, которая рассказала ему, что мама в больнице после избиений отца, что у отца, кажется,.. бабушка осеклась. "Любовница, — подумал Костя, — это нам уже известно". Но бабушка не стала продолжать: видимо, этот факт казался ей самым стыдным из всего происшедшего. Она попросила Костю никому ничего не говорить и не приезжать. Сказала, что для него это будет морально тяжело, что и без него хлопот хватает, так как отец, да и вся семья, боится, как бы до газет не дошло и шуму не вышло, а Марфа Петровна как раз сама этого хочет. "Идиотка! — обозвала бабушка, всхлипывая, свою дочь. — Даже о разводе говорит". Закончила бабушка тем, что призвала Костю быть хорошим мальчиком, пожить на даче одному, пока всё не уладится, и не обижаться, что всей семье теперь не до него. 

Сразу же после разговора с бабушкой Костя позвонил школьным и дворовым друзьям, многие из которых из года в год съезжались к нему на вечеринку, и сказал им, как посоветовала та же хитроумная бабушка, что праздник отменяется, так как он срочно уезжает с мамой по путёвке в Ялту. Почти все немного удивлялись, поздравляли его досрочно и желали счастливого пути. 

Таким образом, как и ожидалось, в день своего семнадцатилетия Костя сидел на даче совсем один (если не считать плюшевой обезьянки), несуществующий, вернее существующий, но совсем в другом месте, для своих друзей и сознательно вычеркнутый на время из жизни своих родственников. 

То, что произошло между его родителями, представлялось ему кошмаром похуже любого фильма ужасов. Вся беззаботность Костиного детства и ранней юности была, казалось, лишь затишьем перед грозой, убаюкивающей экспозицией, служившей только тому, чтобы эта центральная, внушающая внутреннюю дрожь сцена произвела наибольший эффект... 

Костя окинул взглядом 20 или 30 томов дорогой "Библиотеки приключений", которую отец подарил ему к одиннадцатому или двенадцатому дню рождения, и горько усмехнулся: 

"Приключения... в этом мой папа, оказывается, большой специалист".

Гнев поднимался в нём, он даже не знал, на кого в большей степени: на отца ли, иногда категоричного, чаще великодушного, почти всегда занятого и потому мало знакомого, внезапно обернувшегося бесчеловечным монстром, или на мать, позволившую так унизить её, или на беспомощность, к которой он волею обстоятельств был приговорён в данный момент.

Костя уже четвёртый день не чувствовал голода. Когда его одолевала слабость, он спускался вниз, шёл на кухню и отрезал себе кусок хлеба или колбасы. Вот и сейчас он в очередной раз спустился в кухню, но потом забыл, зачем он здесь, и, усевшись на пол перед холодильником, снова погрузился в свои невесёлые размышления... 

И вдруг он понял: больше всего ему не хотелось быть одному. Главное для него сейчас было вырваться из тесного скафандра одиночества, даже если это не принесёт ему ничего кроме смерти от удушья в безатмосферном пространстве жестокого, опасного и, по всей видимости, неблагодарного мира, начинавшегося за стенами его дачи. Он плохо знал этот мир, он соприкасался с ним через защитные перчатки, он льстил себе уверенностью, что всегда сможет найти убежище в безупречно функционирующем космическом корабле своей семьи. Но корабль вышел из строя, он обернулся против своего космонавта, превратился для него в самую серьёзную опасность. И Костя не видел для себя другого выхода, как окунуться в малоизведанную Вселенную, сорвав с себя герметический костюм, попытаться приспособиться к её законам, найти новую среду обитания или, в случае неудачи, сгореть в атмосфере. 

Надо было сделать первый шаг, и Костя направился к телефону. Он решился позвонить Ло, хотя после того, что произошло между ними две недели назад, он не был уверен, действительно ли ему хочется её видеть и слышать. Но Ло и её компания были практически единственными людьми из числа его приятелей, которым не пришлось рассказывать сказку про поездку в Ялту, так как они всё равно не были приглашены на намеченное семейное торжество: во-первых, Костя знал их ещё недостаточно хорошо, во-вторых, они казались слишком уж несовместимыми с Костиным семейным кругом.

Он набрал номер общежития, в котором обычно обитала Ло, и попросил вахтёршу:

— Позовите, пожалуйста, Ларису.

Ему пришлось долго дожидаться, пока в трубке раздался заспанный голос Ло:

— Кто это? В такую рань...

— Привет, это Костя. 

— Очень приятно, — заметила она иронически. — Ты не мог бы перезвонить часа через два?

— Какое часа через два? — возмутился Костя. — Уже ведь двенадцать.

— Тебе хорошо, ты в детское время спать ложишься, а мы вчера у Светки до трёх часов ночи...

"Во дают люди, — подумал Костя. — Каждый день у них вечеринка".

— Послушай, Ло, у меня сегодня день рождения, — сказал он. 

— Поздравляю, — лениво отозвалась Ло. — Слушай, давай я тебе сама потом перезвоню, очень спать хочется. 

— Да я не дома, я на даче, понимаешь, совсем один, я хочу, чтобы ты ко мне приехала.

Ло, вероятно, прониклась жалостью к Косте, одиноко сидящему на даче в свой день рождения: 

— Совсем один? И родители не приедут?

— Нет, не приедут. 

— И учительница французского?

— Нет... эта точно больше не приедет.

— Слушай, у тебя же день рождения! Ты бы мог такую вечеринку устроить! Давай я всех позову: Наташку, Димку, Олега...

— Постой, я же Олега совсем не знаю...

— Значит узнаешь, дурачок, это же такой человек. Он музыку пишет.

— Какую музыку?

— Классную, но это неважно. Короче, я беру всё на себя. К тебе придут самые крутые люди Ленинграда. Ты мне ещё спасибо скажешь. 

Хотя Костя не совсем представлял себе, кого именно собирается пригласить Ло и какой интерес могут иметь все эти "крутые люди" отмечать его, Костин, день рождения, но всё же задуманная вечеринка казалась ему приятной альтернативой к перспективе просидеть целый день наедине со своими невесёлыми размышлениями. В конце концов люди, в компании которых он обычно встречал Ло, были и вправду зачастую небезынтересные экземпляры. То, что Косте казалось скорее отклонением от нормы, бессмысленным, но захватывающим дух аттракционом, было для них, как ни странно, неоспоримой нормой существования. Их жизнь напоминала огромный луна-парк, где они спешили перепробовать все удовольствия, как дети, стремящиеся прокатиться на всех каруселях в один день. От такого времяпровождения Костю давно уже затошнило бы, у него закружилась бы голова и появились бы прочие признаки пресыщения рискованными аттракционами, но эти люди не знали предела в своих развлечениях. Почти каждый, правда, называл себя художником, поэтом, музыкантом или последователем Далай-ламы, но это были, казалось, лишь условные названия, что-то вроде разделения на монстров, ангелов и рыцарей в ролевой игре. Косте было трудно себе представить, что они могли заниматься чем-то другим, кроме вечного праздника. Да, он сам иногда веселился с ними от души, но впоследствии ему казалось, что веселился он не вместе, а всего лишь рядом с ними, что для них это, может быть, и не было никаким весельем. Это ведь большая разница: сидит, например, в лесу ребёнок, перебирает руками какие-то веточки, а рядом муравьи в это время тоже таскают веточки туда-сюда. Для ребёнка это игра, а для них работа: они строят муравейник и ребёнка никогда за своего не посчитают. Так и Костя оставался всё время немного в стороне, хоть ему и доводилось чисто физически участвовать во всеобщем веселье. В веселье, которое, может быть, и было весельем лишь с его неизощрённой перспективы, а для людей посвящённых представляло собой, очевидно, одновременно форму существования, творческого самоутверждения и отчаянного противостояния всему, что, проникнув извне, могло бы помешать внутреннему единству этого общества. Но, отлично сознавая, что он всегда будет оставаться для них чужим, Костя всё же был неравнодушен к этим загадочным богемным личностям, они вызывали в нём любопытство и восхищение, как объекты в кунсткамере. 

— Ладно, зови всех, кого хочешь, — согласился Костя. 

Он продиктовал Ло свой адрес и, получив от неё обещание, что первые гости пожалуют часа через два, бессильно опустился на пол перед телефонным столиком. Он подумал, что надо бы встать, может быть прибраться, поставить что-нибудь на стол, но так и не мог заставить себя приняться за дело. Когда-то, ещё будучи ребёнком, Костя из любопытства раскрыл случайно найденный им на книжной полке учебник психиатрических болезней. Больше всего его тогда поразила фотография пожилой, очень худой женщины в длинном чёрном платье. Она сидела на белоснежной больничной койке в пол-оборота к фотографу, положив ногу на ногу и опираясь на руку лицом. Фотография называлась "Депрессия". Разумеется, речь шла о больной женщине, которой был поставлен этот диагноз, и чьё изображение должно было служить наглядным примером для студентов-медиков. Но Костя со свойственной ему впечатлительностью увидел в картинке своего рода произведение искусства: как античная статуя Афродиты, стыдливо прикрывающей руками грудь и в то же время кокетливо заглядывающей в глаза потенциального наблюдателя, могла считаться олицетворением нежного обольщения, так и эта загадочная женщина в чёрном, слегка согнувшаяся под тяжестью своей печали, молча, и от того ещё более трагично, несущая какое-то, быть может, невыносимое горе, представлялась Косте самим воплощением скорби. Что переживает эта женщина? Какое страшное несчастье таит она в себе? Этими вопросами студенты-медики, наверняка, не задавались, об этом, по крайней мере, не было написано в учебнике, и Костя содрогнулся при мысли, что её тайна никогда не будет разгадана, как не будет никогда найден вселенский корень зла, который прорастает то в одной, то в другой душе, навсегда лишая её возможности быть счастливой. 

И вот сейчас Костя чувствовал как цветы, прорастающие из этого ядовитого корня, распускаются в его душе, опутывают своими цепкими стеблями его тело, которое больше не хотело повиноваться ему, было усталым и слабым...

Костя не знал точно, сколько времени он просидел в таком состоянии. К жизни его вернули гудки автомобилей, видимо остановившихся перед дачной калиткой. Костя выглянул в окно: это был запорожец и ещё нечто неопределённое рыжего цвета. Ло стояла возле калитки и радостно махала ему рукой:

— Привет имениннику! Тут у тебя, прям, крепость какая-то. Давай, открывай!

Другие тоже повыскакивали из машины — знакомые и незнакомые лица — и, с хохотом указывая на запертую калитку, кричали: 

— Сим-сим, откройся!

Костя выпрыгнул из окна, чем вызвал шумное одобрение вновьприбывших, и поспешил впустить их в сад. 

— Happy birthday to you! — пропели все хором несколько раз и мгновенно разбежались кто куда, изъявив желание осмотреть дачную территорию.

Даже Ло не задержалась около Кости. Она предпочла расположиться на крыльце в обнимку со своим новым ухажёром, которого предположительно звали Олег.

Костя подумал, что надо бы позаботиться о гостях, но они сами освободили его от этой обязанности: кто-то быстро включил музыку, кто-то отыскал в гостиной винный бар и пустил по кругу дорогой коньяк. Начались танцы и веселье. Через полчаса появилась новая партия гостей, пришедшая пешком с электрички. Они присоединились ко всеобщему празднику и, вероятно, не вполне отдавали себе отчёт, что Костя является его причиной или хотя бы поводом. В конце концов Костя стал сам в этом сомневаться.

Все присутствующие, казалось, были связаны между собой некими родственными узами: кого-то можно было принять за очень близких друзей, чуть ли не со школьной скамьи, кого-то за любовников или бывших любовников, кого-то за кружок ценителей искусства, сплотившихся вокруг присутствующего здесь же кумира — художника или поэта. Внутри этих кружков царило воодушевление, сродни восторгу членов какой-нибудь секты, которым посчастливилось провести вечер в обществе своего гуру.

Число замечательных людей, участвующих в вечеринке, росло прямо пропорционально количеству прибывающих гостей. И хотя Костя до сих пор не имел понятия о творческих заслугах большинства из них, восхищённые взгляды, жесты и возгласы, которыми их осыпали люди посвящённые, выдавали истинное значение этих мини-идолов для узкого круга любителей.

И всё же понадобился всего один человек, чтобы заставить побледнеть все звёзды, перешагнувшие в этот день порог Костиной дачи: ближе к вечеру среди гостей появился Володя. 

Володя произвёл на присутствующих примерно такое же впечатление, какое обычно производит в ковбойских фильмах появление загадочного всадника с упрямым взглядом и с замаскированным наполовину лицом, въезжающего в маленький городок, затерянный среди кактусов и песков. Все немного притихли и приветствовали нового героя восторженно, но сдержанно, словно боясь оскорбить его чересчур настойчивыми проявлениями дружеских чувств. Кто-то протянул ему сигарету, кто-то зажигалку, кто-то освободил место на диване. В то же время в Володе не было ничего грозного, скорее даже нечто жалкое, по крайней мере на первый взгляд. Длинные, свисающие ему на лицо неравномерными прядями волосы обрамляли как изорванные занавески мутные стёкла очков, за которыми было почти невозможно разглядеть выражение его глаз. Золотой перстень на правой руке невыгодно оттенял грязную каёмку ногтей. На вопросы о его новых стихах, которые сыпались со всех сторон, он отвечал односложно, иногда одним только взглядом.

— Где Ло? — спросил он наконец. 

Все притихли, кое-кто начал переглядываться, кто-то усмехнулся. 

— Она с Олегом, — наконец ответили ему. — Они, кажется, наверх пошли...

Все ожидали грозы, хотя было и не совсем понятно, что может сделать абсолютно не похожий на богатыря Володя рослому и, по всей видимости, более сильному Олегу, с которым Ло действительно скрылась около получаса тому назад на второй этаж. Да Володя, казалось, и не был особенно взволнован. Он не спеша докурил сигарету, кинул окурок на пол, отхлебнул из предложенной ему бутылки и спокойным шагом направился вверх по лестнице. Никто не посмел последовать за ним. 

Пройдя через несколько пустых комнат, Володя, наконец, толкнул дверь в спальню Костиных родителей. Ло стояла на ещё неразостланной кровати, облачённая в одну из импортных ночных сорочек Марфы Петровны. Сорочка была ей велика, но тем причудливее окутывали белоснежные пышные кружева её стройную маленькую фигурку. 

Увидев Володю, она замерла, слегка разведя руками и приоткрыв рот. В этой позе она напоминала актрису, которая собиралась декламировать некий трагический монолог. Володя заметил Олега, сидевшего на полу и сжимавшего в руках бутылку вина. 

— Простите, что прерываю эту небольшую демонстрацию мод, — проговорил Володя насмешливо. 

— Володя, — вскричала Ло почти в истерике, — между нами ведь всё кончено. Ты же сам меня прогнал... То есть я тебя люблю... Пожалуйста, убирайся.

— Да ты выпила, моя дорогая, — заметил Володя. — Как со мной разговариваешь?

— Кто тебя звал? — продолжала Ло нервно. — Я делаю, что хочу...

Но она не смогла договорить, потому что Володя стащил её за волосы с кровати и вытолкнул в дверь. 

— Дай мне одеться, ненормальный, — взмолилась испуганная Ло.

Но Володя уже тащил её вниз по лестнице прямо в гостиную. Очутившись внизу и поймав на себе удивлённые взгляды всех присутствующих, Ло попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. 

— Как вам нравится это платье? — воскликнула она, имея в виду белую сорочку Марфы Петровны. — Ну чем я не невеста? Володя, хочешь на мне жениться?

Володя, ничего не отвечая, поволок её за волосы к двери, ведущей на крыльцо. Но перед дверью Ло заупрямилась: 

— Ты что, с ума сошёл? Уже поздно, холодно, я замёрзну. 

Тем не менее, через две секунды она всё же очутилась на крыльце, а через три секунды её босые ноги коснулись мокрой от росы травы. Осознав, что Володя не собирается шутить, Ло взмолилась:

— Пожалуйста, успокойся, мы с тобой поговорим обо всём... 

— Сейчас поговорим, — спокойно заметил Володя и внезапно толкнул её лицом в клумбу с гладиолусами.

Разъярённая Ло попыталась встать, но процедура тут же повторилась. Ло сделала новый рывок, но в ту же секунду опять оказалась лицом в липкой густой земле. Так продолжалось до тех пор, пока Ло не прекратила свои отчаянные попытки выбраться из клумбы, а только бессильно оставалась лежать среди изломанных её телом цветов, едва прикрытая обрывками грязной кружевной материи. Шокированные гости молча наблюдали за всем происходящим с крыльца. Из дома вышел Олег с вещами Ло. Увидев, что Володя наконец отступился от своей жертвы, он подошёл к ней и тихо проговорил:

— Одевайся. Хочешь, я отвезу тебя в город?

Володя, не проявляя больше интереса к лежавшей в грязи Ло, вернулся в дом, за ним потянулись и остальные, тактично предоставляя Ло возможность без лишнего шума одеться и как можно скорее покинуть место происшествия. Никто не одобрял поступка Володи, но и не обвинял его. Володя (таково было общее мнение), как и всякий неординарный художник, — натура эксцентричная, и всё, что он делает, можно рассматривать как своего рода хэппенинг на грани между искусством и реальностью.

Вечеринка продолжалась, и никто не заметил, что Костя, который в некотором смысле мог считаться виновником совершающегося торжества, ещё до сцены с Ло, на несколько минут неограниченно овладевшей вниманием присутствующих, куда-то исчез. Дело в том, что именинник, устав от мелькания малознакомых и вовсе не знакомых людей, безмятежное настроение которых он, к сожалению, не мог разделить, скрылся на другой конец дома, в ванную комнату, чтобы спокойно предаться своим размышлениям в обществе бутылки красного вина, которую он прихватил из и без того уже разорённого отцовского бара. 

Когда-то Костя прочитал в книге о знаменитых комиках, что Макс Линдер, на чьих фильмах он обычно просто умирал со смеху, на вершине карьеры был найден в своей квартире с перерезанными венами. Костя представлял себе эту сцену следующим образом: Макс Линдер возвращается домой со съёмок очередного фильма, хочет испробовать новый трюк, и вдруг ему на глаза попадается бритва — вжик — готов новый номер, жаль только, что от этого умирают. И хотя Костя позже осознавал, что так это происходить не могло, но сама идея самоубийства, сохранила до сих пор в его сознании некий комический оттенок, без всякой примеси героизма или романтики, так что наблюдая за мерно текущей в ванну струёй тёплой воды, он не думал о том, чтобы поиграть с лезвием. Он просто ждал, что прикосновение воды извне и вина изнутри облегчит и приласкает его душу, хотя душа вроде не снаружи и не внутри. Так кто же знает, как до неё добраться?..

Тем не менее, Костя, сбросив с себя одежду, с удовольствием лёг в прозрачную воду и стал ждать, когда разливающееся по телу тепло найдёт путь к его исстрадавшемуся сердцу. В дверь постучали. Костя ничего не ответил. Он увидел, как Володя входит в просторную ванную комнату, но ему было как-то лень на него реагировать. Володя бесцеремонно сел на край ванны и достал сигарету. 

— Ну вот, только захотелось уединиться, — заметил он, — так везде занято. 

И увидев Костину бутылку, он усмехнулся:

— Что? Незаконное употребление алкоголя лицами до двадцати одного года?

— Послушай, Володя, ты, наверное, меня презираешь, — предположил Костя. 

— Да, презираю, — добродушно усмехнулся Володя, — от одной бутылки опьянел.

— Я не опьянел, — пояснил Костя. — Я... я думаю, ты меня поймёшь. Мои родители...

— "Родители-родители", — перебил Володя, тряхнув длинными до плеч волосами. — Знаешь, в чём твоя проблема? Ты слишком зависишь от родителей. Да, конечно, ты не пойдёшь с отцом на концерт Аллы Пугачёвой, не наденешь на себя костюм с галстуком, но и в лицо ты ему плюнуть не сможешь.

— За что в лицо-то плевать? — спросил Костя, внутренне содрогаясь при мысли о том, что Володе могли быть откуда-то известны подробности происшедшего недавно в его семье. 

— Не за что. Просто, чтобы почувствовать себя независимым. Но если ты хочешь, то и найдётся за что: за эту дачу, за хрусталь в серванте, за то, что ты теперь не можешь без всего этого, за твою свободу, которую у тебя отняли.

— Какую ещё свободу?

— Ту свободу, о которой ты знаешь только понаслышке, — задумчиво сказал Володя и закурил свою сигарету. — Хочешь, я прочитаю тебе моё новое стихотворение? Вернее, это ещё только идея стихотворения, цепь мыслей в прозе. 

Костя кивнул, и Володя начал: 

— Представь себе монастырь, старинный, но только что отремонтированный, прямо с иголочки: купола блестят как начищенные кастрюли, белокаменные стены отштукатурены как в больничной палате. Деревья склоняют над ним со всех сторон свои заботливые головы, солнце проникает сквозь листву и слепит глаза... Румяные монашки, толстые и худые, старые и молодые, толпятся во дворе, умываются, брызгая друг другу на руки воду из большого медного ведра. Но вот вода кончилась, израсходованы последние капли. Всеобщее замешательство. Главная монашка строго, чтобы не допустить паники, приказывает одной, самой молоденькой послушнице принести воды из лесного колодца. Покорно надевает та на плечи коромысло, заходит в лес, спешит выполнить поручение. Но вдруг замечает, что в спешке зашла куда-то не туда. Не видно нигде колодца, и назад дороги нет, хоть и сверкают золотые купола где-то высоко над головой. Вдруг слышит монашка странный шум где-то вдалеке. И страшно ей, и влечёт её что-то на этот неведомый шум. И вот уже забыла она и про монастырь, и про строгую наставницу, и про куда-то пропавший колодец, идёт всё быстрее, бежит почти, повинуясь этим манящим звукам, которые становятся всё громче и громче. Лесная тропинка кончается, монашка осторожно раздвигает стоящие на её пути кусты и замирает от удивления, созерцая захватывающую дух картину, открывшуюся её взгляду: море как хрупкую драгоценность несёт свои волны, чтобы потом разбить их вдребезги о шершавый безжалостный песок. Но оставим нашу испуганную, выронившую от удивления коромысло монашку, замершую безмолвно перед этой доселе невиданной ею стихией... По пустынному берегу ступает не спеша обнажённая до пояса мужская фигура. На открытом морскому ветру лице не видно ни восторга, ни интереса к роскошной декорации, сотворённой вокруг щедрой рукой природы. Он спокоен, как может быть спокоен только тот, для кого свобода стала естественной средой обитания, кто изучил это состояние до мельчайших деталей, как студент медицинского факультета анатомический атлас, кто родился и вырос, вдыхая морской воздух... Какой безумец решится противиться ему, у кого есть силы устоять перед ним?..

Когда Володя произносил эти слова, он уже был совершенно раздет и сидел в ванне напротив изумлённого и онемевшего Кости. Закончив свой монолог, Володя снял очки и положил их на мраморный пол рядом с холмиком, который образовала его одежда. Костя, чувствующий себя уже совершенно трезвым, заглянул ему в глаза, такие же холодные и прозрачные, как стёкла его очков. В них нельзя было ничего прочитать. Володя наклонился и слегка укусил Костю в шею. Костя нерешительно отстранился, не зная, считать это нападением или изъявлением дружеских чувств. Но Володя укусил его ещё сильнее в плечо, снова в шею, в прикрытый водой локоть, прижал к нему своё тело с такой неожиданной силой, что если бы Костя и захотел высвободиться, то сделать это ему было бы очень нелегко, так как он лежал не в самом выгодном для борьбы положении. Но Косте не хотелось серьёзно сопротивляться: Володя был тем самым камнем, за который хватается утопающий, смертельно уставший от безнадёжных попыток удержаться на воде и почти обрадованный возможностью поскорее опуститься на дно, где его ожидает блаженная неизвестность. 

Хотя Костя до сих пор не имел чёткого представления о намерениях Володи, он начал почти наслаждаться в его объятиях. Ни с одним человеком он ещё не был так физически близок, поэтому его тело было благодарной почвой для грубых, но умелых Володиных ласк. Костя сам злился на себя за своё нарастающее возбуждение, которое ему всё труднее становилось сдержать, и когда Володя обхватил губами его нежный конец, он закрыл глаза и задрожал от удовольствия. Это нельзя было сравнить ни с чем, что его тело испытало до сих пор. Он чувствовал, что, когда всё это кончится, ему придётся умереть от стыда и отвращения, но был не в силах оттолкнуть Володю в этот момент. 

У него захватывало дух, почти как несколько лет назад, когда он, сопровождая своего отца во время одного из заграничных пребываний, катался в парижском Диснейлэнде на американских горках. Тогда, падая почти под прямым углом в пропасть, он тоже испытывал восторг, смешанный со страхом. 

"Ça va? (Всё нормально?)" — спросила его, смеясь, сидевшая рядом девчонка, когда опасный участок был позади. Он не сразу нашёлся, что ответить. Его французский был тогда ещё не на высоте, да и сейчас учительница была им не всегда довольна... Костя вспомнил её тёмные глаза, её ангельские черты лица, её ноги и застонал от новой волны наслаждения, прокатившейся по его телу. Он невольно представил себе своего отца, стоящего на коленях перед Авдотьей Романовной, целующего её туфли, ноги... Вдруг Свидригайлов взмахнул в воздухе ремнём, Костя увидел испуганное лицо учительницы французского и снова сладостно застонал...

Чем больше отвращения вызывала в нём эта возникшая в его воображении сцена, тем больше она возбуждала его. Ему захотелось остановить себя, вспомнить о несчастной Марфе Петровне, лежащей сейчас благодаря отцу в больнице, обо всём том ужасе, который обрушился теперь на его семью. Но было уже поздно: цепи, ещё удерживающие Костю на земле, оборвались, и невероятно сильный порыв ветра перенёс его на несколько секунд на облако блаженства. 

Когда Костя открыл глаза, он увидел перед собой лицо Володи, ещё более чужое, чем когда-либо. Володя, упоённый своим триумфом, облизнул с губ оставшуюся там каплю спермы и попытался было погладить Костю по щеке, но увидев выражение глаз своей жертвы, опустил руку, достал из кармана лежащих на полу брюк сигарету и молча закурил.

Глава десятая. Продажная девка социализма

Субботним утром Раскольников, только что прибывший на поезде в Ленинград, шёл вдоль канала Грибоедова, жмурясь от солнца, слепящего ему глаза. Тоска в его душе сменилась решимостью действовать, вернее противодействовать всем испытаниям, которые приготовила ему судьба. Сначала было необходимо решить вопрос с потерянными этой ночью Настиными деньгами. Для этого должна была прийти на помощь Алёна Ивановна, та самая скупающая всякую дребедень старуха, которой он недели три тому назад сбыл золотое колечко. К ней он сейчас как раз и направлялся.

Раскольников где-то в глубине души сознавал, что ему было бы легче вернуться к Насте без копейки, чем снова вступать в торги с этой странноватой коллекционершей. Но ведь он решил никогда больше не отступать, всегда добиваться своего, а кроме того, это ведь был, кстати сказать, удобный случай ещё раз спокойно осмотреться в квартире Алёны Ивановны перед тем, как он... О господи, лучше не ставить перед собой планку сразу так высоко, а то ведь потом совсем не решишься прыгать. Сейчас речь идёт всего лишь о двухстах рублях, которые необходимо вернуть Насте. 

Раскольников без труда нашёл серый пятиэтажный дом, где он был несколько дней тому назад, и бодро поднялся вверх по лестнице. Перед тем, как позвонить в дверь, он попытался кое-как пригладить рукой свои уже довольно длинные, немного вьющиеся волосы. 

"Не стоит производить на неё слишком уж плохое впечатление, — рассудил он про себя. — А то она меня в прошлый раз и так наверняка чуть ли не за бродягу приняла. Может, у неё на мой счёт уже даже какие-то подозрения имеются..."

Его сердце встрепенулось, но не от страха, что его тайные мечты и ещё не высказанные до конца даже самому себе намерения могли быть каким-нибудь образом разгаданы, а от сладостного чувства, которое вызвало в нём сознание обладания этими запретными намерениями.

Родион коротко нажал на кнопку звонка. Через некоторое время из квартиры послышалось какое-то шуршание, будто это мышь скреблась под дверью. Наконец, застёгнутая на цепочку дверь чуть-чуть приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась утыканная бигудями голова Алёны Ивановны. Увидев Раскольникова, она как-то странно прищурилась и проговорила:

— А, это опять вы? Студент Родион Раскольников? Чего же это без предупреждения? Мы никого не ждём. Я уж думала — грабители...

При слове "грабители" Раскольников опустил глаза и нерешительно переступил с ноги на ногу.

Старуха на секунду захлопнула дверь и тут же снова открыла её, на сей раз уже без цепочки.

— Ладно, заходите, — сказала она Родиону, пропуская его в квартиру. — Да что вы так покраснели? Про грабителей я это просто пошутила.

Старуха стояла перед ним в блестящих чёрных лосинах, натянутых на худые кривые ноги. В глубоком декольте, образованном растянутым воротом розовой футболки, виднелась дряблая грудь, испещрённая причудливыми орнаментами из глубоких морщинок. Утыканная бигудями голова делала Алёну Ивановну немного похожей на инопланетянина. Раскольников, видимо, позвонил в тот момент, когда она накладывала макияж, так как вокруг её сухих губ виднелся красный ободок.

— Подождите меня в гостиной, — кивнула она ему, направляясь в ванную, видимо для того, чтобы закончить свой туалет.

Раскольников перешагнул порог уже знакомой ему гостиной и присел на краешек широкого плюшевого дивана. Стоявшая за его спиной радиола была на этот раз выключена, и в царившей в комнате тишине особенно звонко раздавалось тиканье нескольких десятков филигранных часиков из коллекции Алёны Ивановны, расставленных вдоль подвесных полок вперемежку с фарфоровыми статуэтками. Через плотно прикрытые белыми кружевными занавесками окна просачивались приглушённые солнечные лучи. Со стоявшего на подоконнике цветка герани упал один лепесток и приземлился на ковёр: это была единственная вещь в комнате, лежавшая теперь не на своём месте. Не считая Раскольникова, ощущавшего себя здесь вообще абсолютно инородным телом.

Через несколько минут в гостиную вошла Алёна Ивановна, уже окончательно накрасившаяся и без бигудей, но с всклокоченными волосами (единственный эффект, которого удалось добиться завивкой). На руке у неё Родион заметил Настино колечко.

— Что, опять что-то продать хотите? Деньги снова нужны? — спросила старуха почти ехидно, усаживаясь в кресло напротив него.

— Вы часами моими в прошлый раз интересовались... — нерешительно начал Раскольников.

— Неужели таки решились продать? — всплеснула руками Алёна Ивановна, притворно изумившись. — Совсем, значит, с финансами плохо?

— Мне они не нужны, у меня другие есть, — проговорил Раскольников, нахмурившись и стараясь не глядеть на старуху: ему было неприятно, что она так беспардонно лезет в его дела. — Вот, — он достал из кармана часы, чтобы поскорее закончить неприятную церемонию купли-продажи. — Они старинные, серебряные, вам ещё тогда понравились...

— Послушайте, молодой человек, — перебила его Алёна Ивановна. — Вот вы сейчас продадите эти часы, а потом снова без копейки останетесь. Тогда вам уже нечего ко мне нести будет...

— Покупаете или нет? — только и мог выговорить Раскольников, тяготившийся её наставлениями, но в то же время, не желающий вступать с ней в пререкания в надежде всё же получить от старухи хоть какую-то сумму.

— Сколько же вы за них хотите? — поинтересовалась она.

Смущённый таким вопросом Раскольников заёрзал на месте.

— Ну не знаю, сколько они там стоят, — проговорил он наконец. — Вам виднее.

— Да, мне виднее, — согласилась старуха.

— Ну вот и назовите цену, — подхватил Родион, изучая глазами лежавший у его ног ковёр. 

Он давно уже выбрал себе на нём какой-то особо причудливый ромбик, к которому преимущественно и обращался на протяжении всего разговора.

— А вы сами, значит, цену не знаете? — продолжала допрашивать его Алёна Ивановна.

— Нет. Сколько дадите...

Некоторое время старуха молчала. Родион также ничего не говорил, не решаясь поднять глаз от ковра.

— Я могла бы много дать, — услышал он наконец голос Алёны Ивановны, звучавший на этот раз немного хрипловато. — Всё только от вас зависит... От того, что вы мне предложите.

Её слова озадачили Родиона, равно, как и тон, которым она их произнесла — теперь уже совсем не ехидный, а, напротив, даже какой-то немного взволнованный.

— Я кроме этих часов вам ничего предложить не могу, — обратился он к ромбу на ковре. — По крайней мере сейчас у меня ничего с собой нет.

Старуха опять немного поморщилась. И когда она снова заговорила, голос её звучал твёрдо и почти надменно:

— Ну ладно, покажите-ка мне их поближе.

Родион, не глядя на неё, отдал ей часы.

— Э, — хмыкнула Алёна Ивановна. — У меня все часы идут минута в минуту, а ваши, я вижу, отстают немного. Это они всегда так?

— Нет, иногда они ещё спешат, а иногда и вообще останавливаются, тогда их надо потрясти, — объяснил Раскольников.

— Но зато красивые, — призналась старуха. — А я к красивым вещам неравнодушна. Даже если они барахлят... Триста рублей вас устроят?


"Триста! — радостно воскликнул про себя Раскольников, не совсем доверяя своим ушам. — На сто рублей больше, чем у меня украли!.."

— Да, да! — поспешил он согласиться, пока старуха не передумала, и даже поднял на неё глаза.

Старуха, уже было приподнявшаяся с кресла, чтобы идти за деньгами, встретив его взгляд, вдруг замерла как завороженная.

— Если бы вы только знали настоящую цену... — проговорила она наконец в какой-то задумчивости.

— То есть как? — не понял Раскольников. — Они на самом деле что ли ещё дороже стоят?

— Да я не про часы, — вздохнула старуха, поднимаясь с места.

Когда она покинула гостиную, Раскольников задумался над её странными словами.

"Старческий маразм, — решил он наконец. — Хоть и в группу здоровья ходит".

За стенкой послышалось шуршание. Раскольников представил себе, как Алёна Ивановна там, в своей комнате отпирает тот самый набитый деньгами комод, о котором рассказывала в прошлый раз Лизавета, и отсчитывает от хранящихся там богатств причитающуюся ему сумму. Родион с трудом представлял себе такое количество денег, которым можно было бы заполнить целый комод, как человек, простоявший всю жизнь перед то и дело пересыхающим ручейком, не в состоянии представить себе море. Тикающие на полках часики зазвучали вдруг особенно гулко и громко в его висках. Он вскочил с места и приподнял правую руку, чтобы приложить её ко лбу, но неосторожным движением ладони задел висевшую над ним люстру. Она закачалась, зазвенев хрустальными шариками.

Алёна Ивановна тут же возникла на пороге, уже с деньгами в руках.

— Что это тут происходит? — удивленно спросила она.

Люстра всё ещё звенела у него над головой. Он вздрогнул и испуганно взглянул на старуху, будто она могла угадать мысли, за которыми застала его в этот момент.

— Да что, вы боитесь меня что ли? — развела руками Алёна Ивановна. — Ничего я вам не сделаю: люстру каждый задеть может. Вот вам ваши триста рублей.

— Спасибо, — сказал Раскольников тихо, принимая у неё деньги и, чтобы как-то положить конец неловкой ситуации, спросил:

— А где ваша сестра, Лизавета Ивановна? На работе?

— На работе? Куда уж ей работать, тунеядке, — усмехнулась старуха. — Шляется где-то... А чего это вы ею вдруг интересуетесь? — взглянула она подозрительно на Раскольникова. 

— Да так, передавайте ей привет, — Раскольников уже успел проскользнуть в коридор. 

— Очень ей нужен ваш привет. У вас же, кажется, невеста есть. Вот ею и интересуйтесь, — бросила Алёна Ивановна вместо прощания и, выпустив его на лестницу, с силой захлопнула за ним дверь.

Выходя из подъезда, Раскольников столкнулся с женщиной, которая прятала в носовой платок заплаканное лицо. Он узнал Лизавету, но та, видимо желая остаться неузнанной, поспешно проскользнула в парадное, прежде чем он успел её поприветствовать.

"Видимо, не суждено моему плану сбыться, — почти с облегчением думал он, продолжая свой путь. — Лизавета ведь не работает. Значит старуха практически не бывает долгое время одна дома. Ну да ладно, может так оно и лучше... Однако из-за чего это она рыдала?"

Но мысли его быстро приняли совсем другое направление. Он собирался, как можно скорее, нанести визит своей сестре и узнать наконец, что побудило её так внезапно сделаться невестой профессора Лужина.

"Вероятно, это просто шутка, — думал он. — Какой-нибудь студенческий розыгрыш, только и всего".

Раскольникову не хотелось идти к сестре с пустыми руками, особенно сейчас, когда денег у него временно было больше, чем обычно. На Невском он заглянул в кондитерский магазин "Север". Несмотря на ранний час, там уже собралась довольно приличная очередь. После некоторого колебания Раскольников всё же решил остаться, так как выставленные в стеклянном холодильнике торты выглядели очень соблазнительно, впрочем как и юная продавщица в лёгком белоснежном халатике. Приглядевшись к ней, Раскольников понял, почему очередь идёт так медленно: девушка совсем не знала свою работу. Видимо, это была школьница, подрабатывающая на каникулах. Её маленькие нежные пальчики каждый раз вступали в долгий и неравный бой с грубой верёвкой, которой она перевязывала коробки с тортами. Очередь слегка волновалась. 

Кто-то попросил разрезать большой кремовый торт на кусочки. Немного озадаченная этим новым заданием продавщица взяла в руки лежащий на прилавке огромный нож, который ей, видимо, до этого ещё ни разу не приходилось брать в руки, и нагнулась над тортом, усеянным кремовыми розочками. Вдруг она вскрикнула и отскочила назад, выронив нож из рук. Раскольников заметил, что по одной кремовой розочке катится красная капля. Девушка за прилавком жалобно рассматривала свой до крови порезанный палец. 

— Что здесь произошло? — из подсобного помещения вышла другая продавщица, постарше и порешительнее. — О господи, торт испортила, иди-иди уже, наклей себе пластырь. 

Чуть не плача, девушка скрылась в подсобном помещении, оставив на прилавке ещё несколько капель крови. Раскольникову почему-то стало не по себе, ему захотелось на свежий воздух. Не обращая внимания на то, что его очередь почти подошла, он выбежал на улицу и заспешил к автомату с газированной водой. Выпив стакан воды с сиропом, он решил не возвращаться в магазин и направился по подземному переходу к станции метро Гостиный Двор. 

Перед турникетом вокруг ящика, обклеенного афишами, толпились люди. Приблизившись к ним, Раскольников разглядел на афишах надпись "Аквариум". Люди бодро раскупали билеты.

"Тоже ведь неплохой подарочек Дуне, — подумал он. — Раньше ей вроде нравился БГ".

Очередь подошла быстро, Родион купил два билета и, насвистывая что-то весёлое, спустился вниз по эскалатору. Он уже почти забыл эпизод в кондитерской, которой только что таким странным образом подействовал на его нервы. Настроение у него вообще улучшалось с каждой минутой. В глубине души он уже не сомневался, что всё, что мучило его со вчерашнего дня, разрешится теперь как-нибудь само собой. Он уже представлял себе, что Дуня, встретив его, спросит, смеясь, как ему понравилась её шутка про замужество, или расскажет про какой-нибудь университетский капустник, где она будет исполнять роль Лужинской невесты, разумеется, с самым издевательским умыслом.

Он вышел из метро на станции Нарвская. Проходя через триумфальную арку на площади Стачек, он невольно вздохнул, внезапно почувствовав себя ужасно маленьким и как будто придавленным этими воротами. Родион вспомнил, что, когда он ещё был ребёнком, то проходя под аркой, всё представлял себе, как он вырастет и как ему придётся нагибаться, минуя триумфальные ворота. И вот он уже взрослый, но зелёный свод всё так же недосягаем, и венок победителя, который держит в вытянутой руке железный воин, украшающий арку, ему по-прежнему велик.

"Какие глупости лезут мне в голову!" — разозлился на себя Раскольников и пошёл дальше по проспекту Стачек. 

Проходя мимо своей бывшей школы, Раскольников ускорил шаг: он не имел ни малейшего желания повстречаться с кем-нибудь из бывших учителей. Впрочем, сейчас всё равно были каникулы.

Родион завернул в маленький тенистый дворик. Несколько девочек прыгало через скакалку, сидевшая на скамейке старушка кормила голубей, отщипывая кусочки от бублика, какая-то женщина с бидоном прошла мимо, стуча каблуками... Не дожидаясь пока слёзы навернутся ему на глаза при виде знакомой с детства картины, Родион завернул в полутёмный подъезд и, приблизившись к двери коммунальной квартиры на первом этаже, нажал на кнопку звонка, возле которой можно было прочитать полустёршуюся надпись "Раскольниковы". 

Через несколько секунд дверь отворилась. На пороге стояла Дуня в коротком шёлковом халатике, с убранными в узел волосами. Она тут же обняла Родиона, радостно воскликнув:

— Я знала, что ты сразу же придёшь!

— Осторожно, дверь захлопнется, — проговорил Раскольников, освобождаясь из её объятий.

— Да, — согласилась Дуня. — Я, кстати, одна в квартире: соседи все на лето разъехались. Ну заходи, заходи.

Раскольников, миновав короткий полутёмный коридор, вошёл вслед за Дуней в их комнату. Там всё, казалось, было по-прежнему. Только на его бывшей кровати лежали теперь аккуратными стопками какие-то Дунины учебники и тетради. На письменном столе было расстелено байковое одеяло, как всегда, когда у них дома гладили. Тяжёлый, несуразный утюг с забинтованным изолентой кабелем пыхтел рядом. На стуле лежали выстиранные блузки и платья. 

— Садись, Родя, — кивнула ему Дуня. — Ты не против, если я доглажу тут несколько вещей. А то потом опять полчаса ждать, пока утюг нагреется. 

Раскольников опустился на круглую крутящуюся табуретку перед пианино. На подставке для нот он увидел рентгеновские снимки и какие-то рецепты. У него защемило сердце. 

— Как мама себя чувствует? — спросил он, резко повернувшись на стуле в Дунину сторону. 

Не отрывая лица от блузки, которую она гладила, Дуня проговорила:

— Ты уже знаешь, что она снова в больнице? Её надо перевести в специальный санаторий. Но ты не волнуйся, теперь это не проблема. Теперь вообще у нас всё будет совсем по-другому, — закончила она, подняв голову и улыбнувшись. 

— Да о чём ты говоришь, Дуня? — нетерпеливо воскликнул Раскольников. — И вообще, что это за шутка с Лужиным?

Проигнорировав слово "шутка", Дуня ответила:

— Я же тебе сказала, что выхожу замуж за Петра Петровича. Ну не смотри на меня так. Что же тут удивительного? Сейчас доглажу и расскажу тебе, как всё получилось. Это долгая история. Впрочем, чего тянуть, могу прямо сейчас начать.

Она аккуратно сложила только что наглаженную блузку, взяла новую и продолжала:

— Ты же знаешь, мама в последнее время часто была на больничном. Нам совсем не хватало денег, я подрабатывала немного, давала уроки, но этим ведь много не заработаешь. Зато месяц назад мне повезло... Ты знаешь Свидригайлова?

Раскольников, внимательно слушавший её, отрицательно покачал головой. 

— Ну ты даёшь, Родя! Как всегда! Телевизор не смотришь, газет не читаешь. Это же директор завода "Галина" и даже какой-то там секретарь в обкоме. 

— А, Настя мне рассказывала. Это тот, у которого ты сына в институт готовишь?

— Ну да, он пригласил меня заниматься с его сыном и платил столько, что я могла бросить остальную подработку. 

— Я рад за тебя, — угрюмо заметил Раскольников. — Но ты ведь хотела мне рассказать, что у вас там произошло с Лужиным. 

— Я и рассказываю. Подожди, сейчас всё поймёшь. Короче, всё шло хорошо, пока не выяснилось, что уважаемый товарищ Свидригайлов ожидает от меня услуг, о которых мы с ним до этого не договаривались...

— Эта свинья приставала к тебе?! — воскликнул Раскольников. 

— Можно так выразиться... Да ты успокойся, Родя, разве я похожа на несчастную девочку, которая легко даёт себя в обиду? Если Свидригайлов и считал до сих пор, что он неотразим, то я думаю, что преподала ему хороший урок. 

— Какой урок? — рассеянно спросил всё ещё объятый гневом Раскольников. 

— Можешь назвать это "уроком мужества". Знаешь, как в школе, — иронически рассмеялась Дуня. — Особенно много мужества ему потребовалось, как я полагаю, уже после того, как я ушла, так как, представь себе, его сынок неожиданно ворвался в комнату в тот момент, когда он, ошеломлённый отказом, в отчаянье стоял передо мной на коленях. 

— Чёрт возьми, Дуня, зачем ты позволила ему это? Почему ты сразу же не ушла, когда заметила...

— Ведь не каждый же день увидишь такого человека на коленях, — она хитро взглянула на Раскольникова. — Так или иначе, мои уроки прекратились. 

— Да, отвратительная история, — проговорил Раскольников. — Но при чём здесь Лужин?

— Подожди, ты всё узнаешь. 

Дуня закончила гладить, аккуратно сложила вещи в шкаф и зашла за ширмы, чтобы переодеться.

Заметив на полке хорошо знакомый ему художественный альбом "Западноевропейская живопись 19-го века в коллекции Эрмитажа", Раскольников достал его и начал листать, отыскивая в нём любимую ещё с детства картину. Наконец Родион увидел Его. Он стоял, окутанный клубами дыма, которые распределялись за Его спиной так живописно и равномерно, будто являлись частью сценического шоу, в котором Он исполнял главную роль. Но если Он на самом деле был артистом, если Его горделивая поза и представляла собой лишь эффектный жест с целью произвести впечатление на зрителей, то в Его великом актёрском мастерстве не могло оставаться сомнений. Он играл свою роль, не утрируя и не сгущая красок, не пытаясь работать на публику, которая, казалось, вовсе не существовала для Него. Полководец, ведущий в бой своих солдат, но в то же время одинокий герой, чей подвиг носит в первую очередь ритуальный характер заклинания бога храбрости — таким видел Его Раскольников...

Дуня вышла из-за ширм в фирменных облегающих джинсах и в махровой жёлтой кофточке, открывающей почти всю спину. 

"А одевается она ничего, — подумал Раскольников, отложив альбом. — Однако, ведь всё наверняка на деньги Свидригайлова куплено".

Дуня села к старенькому трюмо и стала намазывать лицо кремом.

— Ну вот, на чём я остановилась? — начала она. — Да, короче, Свидригайлову пришлось, я думаю, срочно искать для своего сына другую учительницу, а я считала, что на этом общение моё с семьёй Свидригайловых закончится. Однако, не тут-то было: через два дня мне позвонила его жена и обрушилась на меня с самыми страшными ругательствами. 

— Да что себе позволяет эта семейка! — воскликнул Раскольников. 

— Успокойся, Родя. Я же тебе говорила, что теперь уже всё хорошо. Сначала мне, конечно, было довольно неприятно, — объяснила Дуня, напудривая себе перед зеркалом щёки и лоб. — Но в конце концов я не стала придавать этому особого значения. Это их семейное дело, пусть сами разбираются. Я ведь не обязана доказывать ей свою невиновность. Каково же было моё удивление, когда на следующий день я пришла в университет, чтобы узнать результаты экзамена, и обнаружила, что люди, даже те, которых я видела всего раз или два на какой-нибудь лекции, перешёптываются за моей спиной, чуть ли не пальцем на меня показывают. А профессора, приветствуя меня, улыбаются как-то странно. Я, всё ещё ни о чём не подозревая, пошла в столовую. Там, ты знаешь, висят на доске фотографии лучших студентов. Так вот на моей фотографии кто-то написал авторучкой: "Продажная девка социализма на хозрасчёте"...

Раскольников вскочил с места, подбежал к сестре и, схватив Дуню за плечи, с силой повернул её к себе. 

— Да какая скотина это сделала?! — вскричал он, с трудом владея собой. 

— Родя, ты что? Чуть всю пудру не рассыпал, — пожаловалась Дуня. — Так я тебе ничего не буду рассказывать. Я сто раз уже говорила, что теперь всё уладилось наилучшим образом. Так что не сходи с ума. Сядь на место и слушай. 

Раскольников вернулся на своё место, кусая в волнении губы. Дуня взяла в руки тушь и, накрашивая ресницы, продолжала:

— В то время, как я, ничего не понимая, стояла перед этой "доской почёта", ко мне подошли несколько ребят с моего курса и показали мне свежий номер университетской газеты. "Почитай, — сказали они мне как-то сочувственно. — Только обязательно верни, а то этот номер уже нигде не достать". И они показали мне статью, которая называлась "Т. Свидригайлов между Авдотьей и "Галиной". И подзаголовок: "Рыночная экономика, как некоторые студентки её понимают". Дальше шёл довольно остроумно написанный, но абсолютно пошлый по содержанию фельетон. Сначала там в самой издевательской манере расписывалось, какие усилия Свидригайлов якобы прикладывает, чтобы его завод работал на благо перестройки, какое внимание он уделяет новым методам хозяйствования и так далее. Потом автор статьи переходил к другой теме, что вот, мол, ширятся также связи университета с производством, что рыночный принцип — что покупается, то продаётся — распространяется уже и на храм науки. Но не свои знания и навыки предлагают наши предприимчивые студенты перестроившимся производственникам, а другие вещи, которые у таких, как Свидригайлов, пользуются бОльшим спросом. Вот, например, студентка отделения французского языка и литературы Авдотья Р. ...

— Молчи! — взмолился Раскольников, обхватывая голову руками, — Я не могу это слушать!

— О господи, Родя! Ты же знаешь, что всё это чушь, наговор. Нельзя же так реагировать. Ты же не ребёнок, — она встала, так как её макияж был закончен. — Пойдём на кухню, я приготовлю нам кофе. 

Родион рассеянно проследовал за ней на кухню и сел за покрытый клеёнкой стол. 

— Если ты голодный, я могу подогреть тебе суп, — сказала ему сестра. 

Но Раскольников отрицательно покачал головой, и Дуня, пожав плечами, достала металлическую кофеварку и, налив из крана воды, поставила её на газовую конфорку. 

— Ну вот, — продолжала она, доставая с верхней полки серванта банку кофе. — Не буду мучить тебя подробностями, если ты такой слабонервный... Хочешь булку с маслом к кофе? — и, не оборачиваясь за ответом к брату, Дуня стала нарезать батон. — Короче, статья была полна намёками на то, что студентка Авдотья Р. продаёт себя Свидригайлову, который, если и не платит ей деньгами, то покупает для неё такие-то и такие-то дорогие вещи (автор статьи, надо сказать, был неплохо проинформирован по поводу моего гардероба). И всё это, как замечалось в статье, при том, что Свидригайлов уже на протяжении двадцати лет имеет законную жену, которая, узнав о его выходках, от расстройства попала в больницу. Последнее обстоятельство показалось мне лично немного неправдоподобным, но фельетонист на этом и играл, обещая разузнать подробности и доложить обо всём в следующем номере, — намазав кусок булки маслом, Дуня высыпала кофейный порошок в закипевшую воду и стала помешивать приготовляемый в ковшике напиток. — Подписана статья была МК В редколлегии у нас только один человек с такими инициалами, да я и без того по стилю уже узнала его. 

— Так это МК? — проговорил сквозь зубы Раскольников, видимо тоже знавший, о ком идёт речь. 

— Да, до сих пор я думала, что он самый талантливый парень на всём факультете журналистики. Мы всегда умирали со смеху, читая его статьи. Особенно, когда он высмеивал какого-нибудь выжившего из ума профессора. Но я, конечно, понятия не имела, что он таким бессовестным образом обрушится на меня и напишет такой бред в лучших традиция семидесятых годов, когда было модно вмешиваться в чужую жизнь и обсуждать, кто себя морально повёл, а кто нет. И это называется "молодая надежда журнализма"? По крайней мере, именно так мне его представили месяца два назад на одной вечеринке.

В это время кофе на плите вдруг забурлил и перелился через край. Дуня тут же приподняла кофеварку, сумев спасти почти всё её содержимое, выключила газ и, разлив кофе по чашкам, стала тщательно вытирать тряпочкой плиту. 

— Ну вот, — продолжила она свой рассказ, — МК показался мне тогда очень интересным человеком. Он развлекал меня своими шутками до конца вечеринки и, между прочим, признался мне, что пишет стихи. Мы договорились, что я приду к нему на следующий день и он мне их прочитает. Если честно, его стихи мне показались не такими интересными, как статьи. Им не хватало его обычной едкости. А потом он попытался меня поцеловать или ещё что-то в этом роде, что, кстати сказать, ещё меньше подходило к его сатирическому имиджу. Я, как могла вежливо, объяснила ему, что как мужчина он меня не интересует, то есть я, конечно, по-другому выразилась. Поверь, никому в жизни я ещё так тактично не отказывала. Я даже сказала, что хочу, чтобы мы оставались друзьями. И это была, в общем-то, правда... Да ты пей, пей, — обратилась она к Раскольникову, моя под краном кофеварку. — Он, как мне показалось, принял это довольно легко. Но потом начались зачёты и сессия, и мы как-то больше не встречались. Теперь ты понимаешь, что при всём при том, что статья меня шокировала и удивила, я могла себе представить, по какой причине она возникла. Если честно, в тот момент я даже немного пожалела, что тогда отказала ему... Нет, не потому, что испугалась, — предупредила она возмущённый жест Раскольникова, — а потому что в этой статье было намного больше остроумия, чем в тех стихах, которыми он пытался произвести на меня впечатление. Да и сам этот, в общем-то подлый поступок будто заключал в себе тайное послание ко мне, наполненное пусть и низменным, но всё же реальным чувством. "Я тебя не забыл", — как бы говорила мне статья. Как "молодая надежда журнализма" и как порядочный человек он меня разочаровал, но как мужчина он, пожалуй, повысил свои шансы. Впрочем, не очень-то существенно, — прибавила она, усмехнувшись.

Дуня отпила на ходу глоток кофе, сбегала в комнату и вернулась оттуда с пепельницей и пачкой сигарет. 

— Хочешь? — она протянула сигареты Раскольникову, и после того, как тот отрицательно покачал головой, села, развернувшись к распахнутому окну, и закурила. 

Минуту они сидели молча. Снаружи слышался весёлый детский гвалт и мягкое шуршание листвы, приводимой в движение едва заметным ветром. 

— Ты до сих пор что ли тайком от мамы куришь? — прервал молчание Раскольников. 

— Что за глупости? Зачем мне от неё скрывать? — Раскольников видел, как Дуня подёрнула обнажёнными лопатками. — Ну вот, — она вернулась к своему рассказу, — положение в университете после этой статьи у меня было самое невыгодное, потому что у нас, как ты знаешь, все доверяют МК. Ребята советовали мне пойти к нему, попросить написать опровержение, но в глубине души я понимала, что это неверный путь. Да он бы никогда и не согласился пойти мне навстречу, так как речь шла на этот раз о его журналистском имидже. Я начинала подумывать о том, не обратиться ли мне к жене Свидригайлова, от которой, как я подозревала, и пошла вся эта лжеинформация. Но случай помог мне: на следующий день она позвонила сама. 

— Чтобы снова обругать тебя?

— Нет, наоборот, чтобы извиниться. Она сказала, что тогда просто не владела собой. Марфа Петровна (так её зовут) попросила меня прийти к ней в больницу, где она действительно находилась, что я и сделала. Оказалось, что это не Костя, их с Свидригайловым сын, доложил ей свои подозрения по поводу меня и своего отца, а она сама, как-то неожиданно вернувшись с дачи, наткнулась на Свидригайловские дневники, в которых он подробно описывал свою страсть ко мне...

— Грязная скотина! — прокомментировал Раскольников. 

— Да ты не горячись, Родя. Марфа Петровна заверила меня, между прочим, что он меня там только на все лады превозносил и описывал, как он сгорает от любви. Но именно поэтому Марфа Петровна, по её словам, и обезумела тогда от ревности. Но потом, призналась она мне, случилось то, чего она от своего мужа ожидала меньше всего: обнаружив, что она нашла его дневник и даже позвонила мне, он избил её совершенно жестоким образом, что и являлось, кстати, истинной причиной её пребывания в больнице. После этого ненависть Марфы Петровны полностью переместилась на Свидригайлова, и если она и рассказала одному особо назойливому журналисту, который как-то пролез к ней прямо в больницу (как ты понимаешь, речь идёт об МК), историю его воображаемых отношений со мной, в которую сама не очень-то верила, то единственно, чтобы навредить своему мужу, с которым она твёрдо решила тут же развестись, а не чтобы отыграться на мне. Она, конечно, не могла себе представить, что из этого получится такая ядовитая статья, задевающая больше меня, чем Свидригайлова. Кроме того, ей не понравилось, что в поисках сенсации "юный журналист" позволил себе усомниться в том, что она попала в больницу с нервным срывом, на чём Марфа Петровна настаивала, давая интервью, так как очень стыдилась того, что на самом деле с ней произошло, и так как это могло бы оказаться абсолютно непоправимым для карьеры Свидригайлова. Последнее обстоятельство показалось мне немного парадоксальным: хочет навредить человеку и в то же время заботится о его карьере. Ну да ладно... Она могла себе позволить немного приврать, так как Свидригайлов не оставил следов на её лице, зато всё её тело, как она призналась, в глубоких рубцах от ремня. Так или иначе, МК заподозрил что-то, или ему проболтался кто-то из больничного персонала. Короче, она уже и без того была не рада, что доверилась ему, а тут ещё у неё недавно состоялся разговор с самим Свидригайловым, которого она дня два не пускала к себе в палату. Попросив у неё прощения самым покорным образом, он обстоятельно объяснил ей мою невиновность и описал даже, как достойно я повела себя в тот момент. Признаюсь, такое неожиданно благородное поведение Свидригайлова повергло меня в некоторое удивление. С чего это вдруг? Может, совесть заела. С кем не бывает? А может, он всё взвесил и решил, что его неожиданное раскаяние и самобичевание — единственный способ заставить жену отказаться от планов о разводе и не дать ей тем самым разрушить его партийную и производственную карьеру. Как бы там ни было, если Марфа Петровна, по её словам, и не простила своего мужа, то решила пока подождать с разводом и дать ему что-то вроде испытательного срока. Она уже полностью раскаивалась в спровоцированной ею статье и радовалась, что дело не дошло до более серьёзных газет. Она приготовила опровержение от своего имени, в котором всё объявляла недоразумением, а меня изображала как особенно порядочную девушку, что у неё получилось даже как-то чересчур напыщенно, почти сентиментально. Ну да ладно, она ведь хотела, как лучше... Марфа Петровна заверила меня, что статья появится на следующий день в университетской газете, и что МК, благодаря её связям в университете, будет объявлен выговор за подтасовку фактов и его выгонят из редколлегии. Она даже сказала, что это может кончиться его отчислением. Но я попросила не наказывать его слишком сурово, — Дуня потушила свою сигарету в пепельнице и, отхлебнув немного кофе, зажгла ещё одну. — Короче, опровержение действительно появилось, моя честь была восстановлена, а МК на самом деле выгнали из редколлегии, хотя многие и протестовали, мотивируя это тем, что наша газета теперь станет совсем пресной. Я тоже, кстати, подписалась под протестом. 

— Ты сумасшедшая! — объявил Раскольников. 

— Да, я знаю. Но, во-первых, я действительно думаю, что без него газету невозможно будет читать, а во-вторых, я хочу, чтобы он знал, что он в моём представлении настолько ничтожен, что меня не интересует мелкая месть. 

— Однако не настолько ничтожен, чтобы тебя не интересовало, чтО он об этом подумает, — заметил Раскольников. 

— Может быть, ты прав, — пожала голыми лопатками Дуня. — Ну вот, после этого я ещё пару раз по просьбе Марфы Петровны заходила к ней в больницу. Она очень старалась, чтобы мы с ней стали чуть ли не подругами, болтала со мной о том, о сём, о тряпках, о косметике, о новых фильмах, будто между нами ничего не произошло. Когда её выписали, она стала приглашать меня к себе домой, разумеется, когда Свидригайлов был на работе. Марфа Петровна, кстати, сказала, что она не могла позволить, чтобы он после всего случившегося тотчас же снова начал делить с ней супружескую спальню, поэтому он пока спит в гостиной на диване. Она уверила меня, что ведёт он себя теперь как шёлковый, но что она, тем не менее, ещё далека от того, чтобы полностью простить ему. 

— Да, гордая женщина, — усмехнулся Раскольников. 

— Её ведь тоже можно понять. Она мне сказала, что в молодости была ужасно влюблена в него. По-моему, это и сейчас ещё сохранилось. И потом, у них уже много лет семья, ребёнок... Хотя о Косте она в данный момент, как ни странно, думает меньше всего. Он сейчас на даче, она к нему с тех пор даже не съездила. Мне кажется, я её теперь больше Кости интересую. Она мне призналась, что всегда хотела иметь дочку и поэтому принимает во мне такое участие. Ну вот, она расспрашивала меня о моей семье, интересовалась, что можно сделать для нашей мамы, а когда я рассказала, какой ты у нас талантливый...

— Какое ей до меня дело? — возмутился Раскольников. — И с чего ты вообще взяла, что я талантливый?

Дуня потушила вторую сигарету в пепельнице, встала и ушла в комнату. Через несколько минут она вернулась с довольно объёмистой бумажной папкой в руках и положила её на стол перед Родионом. В то время, как Раскольников с удивлением рассматривал содержимое папки, состоящее из толстой пачки машинописных страниц, Дуня убрала со стола полупустые чашки и начала мыть их под краном.

— Я нашла это в письменном столе, после того, как ты выехал от нас. Разумеется, я сразу же прочитала всё от начала и до конца. Я всё ждала, что ты придёшь за ней, и я смогу рассказать тебе, как поразила меня твоя работа, но ты почему-то не пришёл.

— Почему ты сразу же не выбросила её в мусор? — кивнул Раскольников на папку. 

— Потому что это гениально, потому что твои статьи перевернут всю философию, весь современный взгляд на Ницше.

— Да кому это нужно, Дуня? На кафедре меня всё равно не оставят: я не умею подлизываться к профессорам, выклянчивать хорошие оценки. Лучше забыть всё это поскорее, — он встал, подошёл к мусорному ведру и демонстративно вытряхнул над ним содержимое папки. Часть листков приземлилась в до половины наполненное кухонными отходами ведро, часть упала рядом. На одной из сиротливо лежащих теперь разрозненных страниц можно было прочитать, напечатанное крупными буквами заглавие: "Ницше и его сверхчеловек в пост-христианскую и пост-коммунистическую эпоху".

— Что ты делаешь?! — воскликнула Дуня и тут же, встав на колени, принялась собирать отдельные листочки, пытаясь снова разложить их по порядку. 

Раскольников не помогал ей.

— Ты сумасшедший, — проговорила Дуня, — но я прощаю тебе. Ты сам не понимаешь, что ты делаешь. Так вот, я не буду больше тянуть со своей главной новостью. Узнав обо мне побольше, Марфа Петровна пришла к выводу, что самое лучшее, что может устроить мою судьбу — это удачное замужество. Причём не по любви (она сказала, что после того, что произошло со Свидригайловым, она потеряла иллюзию, что такой брак может быть счастливым), а по благоразумному расчёту, — Дуня тщательно освобождала своими наманикюренными пальчиками машинописные страницы от налипшей на них яичной скорлупы. — Марфа Петровна рассказала мне, что знает одного солидного, ещё нестарого, но обеспеченного и влиятельного человека, который, как она считает, мог бы заинтересоваться мною и устроить не только моё счастье, но и счастье всей моей семьи. Особенно это касается тебя, Родя, потому что ведь это он решает насчёт приёма в аспирантуру на философском факультете. И вот она познакомила меня с профессором Лужиным...

— И ты тотчас же решила продать ему себя? Только учти: мои статьи этого не стоят. 

— Родион, я не позволю тебе так разговаривать со мной, — строго заметила Дуня, не переставая складывать листки в папку. — Не думай, что я это делаю ради тебя. Мне, если хочешь знать, самой уже надоело жить в такой нищете, мне тоже хочется наконец отдельную квартиру без крыс и с ванной, хочется перестать дрожать за завтрашний день и не зависеть больше от таких, как Свидригайлов...

— Намного лучше зависеть от таких, как Лужин, — перебил её Раскольников. 

— По крайней мере он будет моим законным мужем. Я вижу, что человек он здраво рассуждающий, характер у него спокойный, не скандальный, надоедать он не будет...

— Ну тогда действительно ничто не помешает семейной идиллии!..

— А в доказательство своих добрых намерений он уже предложил устроить маму в санаторий, к самым лучшим врачам. Видишь, он, в отличии от тебя, думает о ней...

Этого Раскольников уже не мог перенести. Он вскочил с места и, гневно сверкнув глазами в сторону Дуни, выбежал вон из квартиры. Оказавшись на улице, Родион слегка покачнулся от дурманяще сладкого летнего воздуха, смешанного с запахом сирени, который теперь захлестнул его лёгкие. Он замедлил шаг и, вместо того, чтобы выйти на проспект, углубился в зелёный дворик, подошёл к знакомому ему ещё с детства фонтану, в котором всегда плавали обёртки от конфет и апельсиновая кожура, подставил руки под слабо текущую струйку и, умыв себе лицо, бессильно опустился на стоящую подле скамейку. Гармония этого летнего дня контрастировала с дисгармонией, которая царила в этот момент в его сердце, в котором гнев и сострадание, бессилие и желание действовать, гордость и сознание собственной слабости боролись между собой, не желая уступать друг другу место. 

Он увидел, как Дуня выходит из подъезда с элегантной соломенной сумкой через плечо и с чем-то похожим на большую книгу в руках. Она направлялась прямо к нему. Постепенно Раскольникову удалось различить, что это был тот самый альбом, в котором он около часа тому назад, сидя у Дуни в комнате, рассматривал свою любимую картину.

— Я увидела из окна, что ты тут сидишь, — объяснила подошедшая Дуня, стараясь не глядеть ему в глаза, — и решила принести тебе этот альбом. Ты оставил его раскрытым на пианино. Я подумала, если он тебе нужен, возьми его насовсем, у меня всё равно нет времени читать все книги, которые у нас стоят. 

Раскольников приподнялся со скамейки молча взял альбом у неё из рук. Минуту они стояли друг против друга, не зная, что сказать.

— Мне сейчас всё равно надо уходить, — сказала наконец Дуня. — Ты проводишь меня до метро?

Родион отрицательно покачал головой:

— Я ещё тут немного посижу. 

— Хорошо, — согласилась Дуня. — Мы ведь ещё увидимся?

Раскольников немного подумал и вынул из кармана билеты на концерт "Аквариума", купленные этим утром.

— Хочешь пойти на концерт? — спросил он.

— А, "Аквариум"? Здорово! — сказала Дуня немного рассеянно. — Когда это? — она пригляделась к билетам. — Нет, Родя, я не могу. У меня на этот день назначена свадьба. Вот совпадение! Ты ведь обязательно придёшь? В шесть часов, в ресторане "Корюшка". Не забудешь? Приходи в любое время, мы там до утра будем, — говоря всё это, Дуня постепенно отступала назад, так, что в конце концов ей осталось только махнуть Родиону рукой и, бросив "Пока, мы ещё увидимся", поспешно удалиться.

Родион не смотрел ей вслед. Он опустился на скамейку и раскрыл альбом на интересовавшей его странице, и Наполеон с картины Гроса снова предстал перед его взглядом. Вокруг него всё пылало и рушилась, а он стоял, гордо потупив взгляд, не отступая ни на шаг от своей цели, не отдавая ни миллиметра территории неприятелю. 

"Да, главное иметь чёткую цель, — подумал Раскольников. — А потом уже можно стоять до конца". 

Глава одиннадцатая. Убийца и спаситель

Неизвестно, сколько времени Родион ещё просидел бы так на скамейке, если бы несколько мальчишек с криками и визгами вдруг не пронеслись мимо него и, скинув на ходу сандалии, не прыгнули один за другим в грязный фонтан. На Раскольникова посыпался град холодных брызг, заставив его очнуться от своих размышлений. Несколько капель упали и на невозмутимое лицо Наполеона, которое от этого немного сморщилось и как-то изменило своё выражение.

— Эй, поосторожнее, — обратился Родион к плескавшимся в фонтане мальчишкам.

Но они, переглянувшись, лишь захихикали. Раскольникову не хотелось дальше выяснять с ними отношения, да к тому же ведь нельзя было просидеть здесь просто так весь остаток дня. Он захлопнул альбом, поднялся со скамейки и, выйдя на проспект Стачек, направился в сторону станции метро.

Родион не имел пока ни малейшего понятия о том, куда лежит его путь. Было всего три часа пополудни, и он знал, что Настя ещё не вернулась с работы. Ему не хотелось одному возвращаться в их пустую квартиру, вернее в её квартиру (он до сих пор не чувствовал себя там по-настоящему дома). В то же время, несмотря на крайнее нервное возбуждение, Раскольников постепенно начинал испытывать голод, так как кроме Дуниного кофе с булкой он сегодня ещё ничего не ел. Поэтому Родион решил вернуться в центр, перекусить там где-нибудь, а потом, может быть, встретить Настю после работы в институте... 

Раскольников вышел из метро на станции Невский Проспект и пошёл вдоль галереи Гостиного Двора. Внезапно он был остановлен каким-то низеньким молодым человеком, который осторожно потянул его за рукав. Хотя молодой человек был, несмотря на жару, одет в строгий серый костюм с галстуком и его волосы были как-то старомодно зачёсаны на пробор, Раскольникову он показался почти ещё ребёнком, может быть лет пятнадцати. Юноша стоял перед Родионом, смущённо потупив глаза, будто собирался что-то сказать, но никак не мог решиться. 

"Этого ещё не хватало!" — подумал Раскольников, полагая, что разгадал намерения незнакомца. 

— Нет-нет, — сказал он молодом человеку, стараясь быть вежливым, так как тот имел уж слишком трогательное выражение лица, — я не имею абсолютно никакого интереса...

Незнакомец вздохнул и, словно наконец решившись, проговорил:

— А мне показалось, что вас бы это могло заинтересовать.

— Да нет же, — повторил Раскольников, собираясь уже идти дальше.

Но молодой человек с пробором снова тронул его за плечо и застенчиво проговорил:

— У вас такое лицо, настоящее породистое лицо...

Раскольников совсем растерялся от такого комплимента, а незнакомец продолжал:

— Русского человека сразу за версту видно. Вот почитайте, пожалуйста, — он протянул Раскольникову газетку, озаглавленную "Новый русский колокол". 

— Так вот вы про что, — догадался Раскольников. 

— Мы собираем подписи в поддержку нашего кандидата. Главный пункт нашей программы — защита русского народа от евреев. Подпишитесь, пожалуйста.

Раскольников оглянулся и действительно увидел в двух шагах от себя столик, вокруг которого стояло несколько человек, одетых примерно так же, как разговаривающий с ним юноша. Один из них держал высоко плакат со сделанной от руки надписью "Россия для русских". Люди проходили мимо, некоторые останавливались, разговаривали с ними, кое-кто подписывал разложенные на столе бумаги. Подписавшие получали значок, на котором красовался девиз "Спасём Россию!"

Раскольников нахмурился и, не желая больше разговаривать с мальчиком с пробором, подошёл к пожилому мужчине с плакатом, который ему показался чем-то вроде предводителя. Бросив на столик только что полученную газету, Родион гневно обратился к нему:

— Как вам не стыдно? Вы ещё и детей в ваше безобразие вмешиваете!

Пожилой мужчина презрительно посмотрел на Раскольникова и сквозь зубы проговорил:

— Отвали.

— Что вы себе вообще позволяете?! — возмутился Раскольников. 

— Вали, вали отсюда, — продолжал предводитель. — По роже видно, что еврей, а всё туда же, разговаривает.

— Где еврей, где еврей? — послышались возбуждённые голоса. 

Кто-то схватил Раскольникова за воротник, кто-то попытался грубо толкнуть его. 

— Спокойно, товарищи, что произошло? — в толпе появился милиционер. 

— Да вот еврей тут возникает, — объяснили ему. 

— Пройдёмте, товарищ, — обратился милиционер к разгорячённому предводителю с плакатом. — Зачем вы возникаете?

— Да не я возникаю, а еврей, — возмутился предводитель и, так как милиционер растерянно глядел вокруг, пытаясь найти возникающего еврея, указал ему на Раскольникова.

— Так это вы еврей? — повернулся к нему милиционер. — Зачем хулиганите, товарищ?

— Еврей я или не еврей — это значения не имеет, — объяснил милиционеру Раскольников. — А что касается хулиганства, то вы бы лучше на эту группу внимание обратили. Вы же видите, какие они плакаты держат. Вот тут бы действительно милиции надо вмешаться. И что самое страшное — они вовлекают несовершеннолетних в свою партию, — Раскольников указал на растерянно поглядывающего в их сторону юного патриота в сером костюме, который, видимо напуганный потасовкой, держался всё это время на некотором расстоянии от бушующих товарищей по убеждениям. — Вот я и хотел с ними по этому поводу поговорить. Детей ведь можно убедить в чём угодно, они же ещё ничего не понимают.

Милиционер смотрел на Раскольникова и тоже, видимо, ничего не понимал. Вдруг Раскольников резко изменил свои намерения: он махнул рукой и сказал:

— Да ладно, не всё ли равно, пусть делают, что хотят. Мне-то что?.. Тут ошибка произошла, товарищ милиционер, я не еврей, — и Раскольников, вынув паспорт, продемонстрировал его в раскрытом виде всем столпившимся вокруг. 

— Может, поддельный? — засомневался кто-то.

— Паспорт настоящий, — подтвердил милиционер. — Если ни у кого больше к товарищу претензий нет, то попрошу всех разойтись. А в следующий раз, если хулиганить будете, — обратился он к Раскольникову, — то мне всё равно, еврей вы или нет, придётся пройти в отделение. 

Столпившиеся вокруг прохожие, постепенно теряя интерес, расходились. Раскольников тоже поспешил удалиться. 

— Свидригайлов! — бросил он напоследок пожилому предводителю, сам не зная, как ему пришло в голову употребить теперь это имя в качестве ругательства. 

"Чёрт с ними, — подумал Раскольников. — Родную сестру от таких, как Лужин и Свидригайлов защитить не могу, куда уж мне этого мальчишку от плохого влияния оберегать. А до евреев мне вообще никакого дела нет. Тоже мне герой нашёлся!"

Вспомнив, что он собирался перекусить, Раскольников зашёл в пирожковую на углу Невского и Садовой. Купив себе какао и два пирожка с мясом, Родион встал за свободный столик около окна и, бережно положив альбом с Наполеоном на подоконник, принялся за свой незатейливый обед. Какао было немного кислым, но проголодавшийся Раскольников не обращал на это внимания. В конце концов мыслями он был всё равно в совершенно другом месте...

Поднося пирожок ко рту, Родион неосторожным движением локтя столкнул альбом с подоконника. Он услышал, как твёрдая обложка стукнулась обо что-то, и в ту же секунду снизу раздалось какое-то жалобное кряхтение. Раскольников в удивлении нагнулся, чтобы поднять альбом и установить источник этих непонятных звуков. Ещё больше он удивился, когда увидел, что под столом, облокотившись на батарею, сидит, потирая голову, человеческое существо. Насколько Раскольников мог определить, это был мужчина лет пятидесяти или старше. Вид он имел самый плачевный: можно было подумать, что им только что поиграли в футбол. На эти мысли наводили следы ботинок, выразительно обозначавшиеся на его брюках и рубашке, а также синяк под глазом и разбитый циферблат наручных часов. В то же время, если бы не эти грязные отпечатки на его одежде, можно было бы назвать её довольно приличной: добротные серые брюки и зелёная в цветочек рубашка с коротким рукавом, казалось, ещё несколько дней назад в последний раз побывали под утюгом. К рубашке был приколот значок "Ударнику производства", а чуть пониже ещё один, уже знакомый Раскольникову, с надписью "Спасём Россию!". Незнакомец глядел на Родиона не совсем осмысленными глазами, немного мутными от алкоголя и недавнего сна, от которого он ещё не вполне пробудился. Вероятно, упавший с подоконника альбом разбудил его, свалившись ему прямо на голову. 

Заметив наклонившегося к нему удивлённого Раскольникова, он, однако, прекратил своё жалобное кряхтение и сам протянул ему приземлившийся под столом альбом. 

— Спасибо, — рассеянно проговорил Родион.

— Да ладно, — отмахнулся незнакомец под столом, как показалось Родиону, дружелюбно подмигнув ему. — Не скажете, сколько времени?

— Часа четыре, — ответил Раскольников. 

— Что-то я тут совсем засиделся, — заметил незнакомец как ни в чём не бывало. — Мне уже всё равно пора. 

Он попытался встать, опираясь на батарею, но эта процедура давалась ему нелегко. Родион протянул ему руку. 

— Спасибо, спасибо, молодой человек, — сказал незнакомец, стоя теперь перед Раскольниковым в полный рост и пытаясь отряхнуться, что, учитывая степень и характер загрязнения его одежды, было совершенно бесполезным.

Посетители за соседними столиками испуганно смотрели на него, некоторые отодвигались как можно дальше.

— Во люди! — вздохнул незнакомец, показывая в их сторону. — Подумаешь, человек запачкался немного. Что же тут такого? Это они всё от необразованности. Вам я это могу сказать, молодой человек. В вас сразу видно интеллигента. Вы от простого человека не шарахаетесь только потому, что у него костюм не в полном порядке. Вот и книжку вы умную имеете, про художников, — он кивнул на слегка помятый альбом, который Раскольников уже успел снова положить на подоконник. — А что? Я тоже в Эрмитаже был и в Русском музее. Там картины такие... о-го-го, — незнакомец развёл руками. — Большие, красивые... Это не ваш пирожок случайно? — он кивнул на стоявшие напротив Раскольникова остатки трапезы предыдущего посетителя. 

Родион отрицательно покачал головой. 

— Если вы не против, то я доем... Да, кстати, забыл вам представиться: моя фамилия Мармеладов. 

Раскольникову ничего не оставалось, как во второй раз протянуть ему руку и пожать его грязные пальцы.

— Родион Раскольников, — представился он в свою очередь.

— Очень приятно, очень приятно, — проговорил Мармеладов, откусывая от остатков пирожка и, по-видимому, совершенно забыв о том, что несколько минут назад он куда-то торопился. — Вы студент, да? Я же говорю: интеллигент. Я образование уважаю. Я сам в техникум на вечерний собирался. 

Кто-то рассмеялся за его спиной. 

— Смейтесь, смейтесь, — спокойно заметил Мармеладов. — Всё это так и было. Вот вы, Родион, наверное, спрашиваете себя: как это я до жизни такой дошёл, что сплю под столом и объедками питаюсь. Да, будем называть вещи своими именами: питаюсь объедками, — повторил он, заглядывая в глаза Раскольникову, будто пытаясь определить его реакцию. — Но ведь это на самом деле всё ерунда, — продолжал он. — Главное ведь, какая у человека душа. Вы, как интеллигент, должны это понимать. Это ведь всё она виновата, бутылка...

Раскольников не мог себе дать точного отчёта в том, что его заставляло оставаться на месте и внимательно слушать своего потрёпанного собеседника. Наверное, причиной тому было слишком хорошее мнение о нём, которое так настойчиво высказывал Мармеладов. Не то, чтобы Раскольников дорожил этими наивными похвалами, но он чувствовал себя теперь как будто обязанным Мармеладову, словно тот дал ему что-то взаймы. К тому же его собеседник подкупал Родиона своей неподдельной откровенностью и становился ему даже немного симпатичен. 

— Вот вам, Родион, когда-нибудь приходилось напиваться по-настоящему? — спросил Мармеладов, желая вовлечь его в разговор. 

— Ну по праздникам иногда, — ответил Раскольников, — на вечеринке там на какой-нибудь.

— Да, на празднике, на вечеринке, так оно всё и начинается, — кивнул Мармеладов. — Только вы, интеллигенты, меру свою знаете, а мы, простые люди, начинаем чересчур увлекаться. Нам мудрости такой не дано.

— Да при чём тут мудрость? И интеллигенты спиваются, — возразил Раскольников. 

— Да, слышал, слышал, — подхватил Мармеладов. — Высоцкий вот тоже, говорят, пил. Но только всё это не то. Интеллигенты и артисты там всякие, я слышал, они, когда выпьют, к ним вдохновение приходит. Они стихи начинают писать или что-то в этом роде. А у меня... ну хоть бы хны. Ничего подобного. Только на работу больше никуда не берут, семья рушится, в свинью, одним словом, превращаюсь. И не знаю, за что мучаюсь.

— Так вы не пейте больше, — посоветовал Раскольников. 

— Ах, Родион, вам легко об этом говорить. Вы хотите — пьёте, не хотите — нет. А у меня ведь теперь как? День не пью — голова раскалывается, второй не пью — жить не хочется. Вот такую власть надо мной бутылка взяла. 

— Вы не пробовали лечиться? — спросил Раскольников. 

— Лечиться? Пробовал, пробовал. Как же без этого? Нет, ну сначала, конечно, не пробовал. Думал, у меня всё в порядке. Я ведь мастером на заводе работал, двадцать лет. Вот, посмотрите, наградили меня, — он показал пальцем на значок "Ударнику производства". — И за всё время никаких нареканий, хоть я с самого начала выпивал. Ну понемногу, как все, после работы, конечно. Ну и пошло-поехало. 

— Неужели на работе так этого никто и не заметил? — засомневался Раскольников. 

— Заметили, ещё как заметили, — подтвердил Мармеладов. — Но это только потом, когда моя первая жена умерла. У меня тогда первый настоящий запой случился, я работу прогулял. Товарищ Свидригайлов, наш директор, меня тогда лично к себе вызвал и со мной беседовал. 

— Свидригайлов? — Раскольников вздрогнул при упоминании этого имени. 

— Да, Свидригайлов, душевный человек. Он мне тогда говорит: "Я понимаю, у тебя горе. Но надо ведь и о работе думать. Ты нас никогда раньше не подводил, так что мы тебе на этот раз простим. Иди, работай". И даже выговора не дал. Да ещё моей дочке, Сонечке, которая без матери осталась, путёвку выделил на лето в лагерь пионерского актива "Зеркальный", хоть она активисткой, конечно, никогда не была. Хороший такой лагерь... Н-да, я и тогда ещё лечиться не пошёл. Думал, всё и так обойдётся. Взялся снова за работу, вроде ничего, всё пошло... А потом я встретил Катерину Ивановну, жену мою нынешнюю, и на время совсем пить перестал, — в глазах Мармеладова вдруг появилось такое нежное выражение, какого Раскольников от него не ожидал. — Катерина к нам на завод уборщицей устроилась, и я в неё как дурак сразу же безумно влюбился. 

— Почему же как дурак? — удивился Раскольников.

— Потому что не пара она мне. С самого начала это видел, но не захотел слушаться разумных доводов рассудка, — Мармеладов вздохнул. — Она, во-первых, меня почти на пятнадцать лет моложе. Во-вторых, можно сказать, красавица. А, в-третьих, интеллигентка, вот как вы. 

— Вы же говорили, что уборщица, — нерешительно заметил Раскольников. 

— Да какая из неё уборщица? — махнул рукой Мармеладов. — Как у нас её только терпели? Ей за час надо два цеха вымыть, а она еле-еле с одним справлялась. Я вижу, женщина совсем работать не может. Мне жалко её было. Я, вы не поверите, после смены оставался ей помогать, потому что думал: "Выгонят ведь, и никогда ты её больше не увидишь". Я уже тогда по уши влюблён был. Ну я спросил её, конечно: "Почему такая неспособная?", и она мне всю свою историю ужасную рассказала. Оказывается, по профессии она балерина, Вагановское училище закончила, в Кировском театре танцевала. В кордебалете в белом платье Сильфиду изображала. Она мне фотографии показывала. Муж у неё тоже из этого театра был, солист. Судя по фотографиям, красавец. Вот он давно мечтал остаться на западе. Дело было пять лет назад, мечта, как вы понимаете, трудно осуществимая. Но вот случай представился: труппа поехала на гастроли в США. Только Катерина Ивановна тогда, как раз, в положении была, с третьим ребёнком, и ни её, ни детей в Америку не взяли, потому что ведь танцевать она всё равно не могла. Вот её муж и решил: он там сначала один останется, а потом уж их как-нибудь к себе перетащит. Ну он и остался. Катерину, конечно, как жену изменника Родины, сразу из театра уволили. Тяжело ей пришлось бедной. Но муж сначала регулярно писал, говорил, что хлопочет по инстанциям, как может. Но когда уж ему было хлопотать? Катерина говорила, у него там в США сразу же выступления начались, успех невероятный пришёл. Наверное, ему не до этого потом стало. Так и перестал ей писать. А потом Катерине пришла бумага из американского консульства, что вот, мол, гражданин Америки желает развестись с вами заочно, чтобы быть свободным для новых брачных отношений... Вот так вот. Она женщина гордая, сразу подписала. Говорит, не нужен он мне больше. Но я-то, между нами, знаю, что неправда это, она до сих пор иногда по ночам достаёт его фотографию в роли Зигфрида из "Лебединого озера" и плачет. Что ж поделаешь, я с ним, конечно, равняться не могу, — Мармеладов печально опустил голову. — Да, — продолжал он, — нелегко пришлось ей одной с тремя маленькими детьми, да ещё без работы. Ну сначала какие-то запасы у неё там были, родственники немного помогали. Потом, когда вся эта история с изменой Родине немного улеглась, она к нам уборщицей смогла устроиться, да и то чуть ли не по блату. У нас её, конечно, невзлюбили. Не такая была, как все, понимаете? Работала хоть медленно, но добросовестно. Вот и решили её сменщицы, что она выставиться хочет, начальству понравиться. Да куда там: начальство-то её, наоборот, за медлительность ругало. С работницами она, конечно, общих тем найти не могла, в столовой постоянно одна за столом сидела. Ещё произошёл с ней один случай: у нас был Васька такой, слесарь. Женщины его наши красавцем считали, вот он за ними и бегал постоянно, они только рады были, даже замужние. Ну вот он Катерину как-то хлоп по заднему месту. Она это ему так спустить не захотела, даже к начальству жаловаться ходила. Её после этого ещё больше возненавидели: вот, говорят, гордячка. Да, это в ней есть, гордая она. Но мне она такой даже понравилась, влюблён был до умопомрачения. Любовь эта меня, можно сказать, преобразила. Я и за одеждой своей стал больше следить, и брился каждый день, и одеколончиком даже...

— Одеколончик, значит, принимали, папаша? — прыснули два парня, которые недавно вошли в пирожковую и, встав за соседний столик, краем уха прислушивались к тому, что рассказывал Мармеладов. – Вовнутрь небось? Это женщинам не нравится, нет-нет.

Мармеладов, даже не взглянув на них, махнул рукой и продолжал, обращаясь к Раскольникову:

— В рот я тогда ни капли не брал, ни-ни. Мне не до того было, я ведь за ней ухаживал. Намерения у меня были честные, с такой женщиной, как Катерина, по-другому нельзя. Я жениться на ней хотел, так ей сразу и сказал. Хоть у неё и трое маленьких детей, хоть и муж — изменник Родины, а мне всё равно. Женюсь, думаю, и всё тут. Вот что с человеком делает любовь. Да и жалко её, если честно, было... Ну она, конечно, не сразу согласилась. Слишком уж хорошо разницу между нами осознавала. Но я, в конце концов, был тогда мастером, на хорошем окладе, у меня комната была большая (после бегства мужа её из пятикомнатной квартиры, которую они от театра получили, выгнали, а она пока у родственников перебивалась). Ну, она взвесила всё и сказала мне: "Я вижу, ты честный, порядочный человек, лучше многих, кого я в жизни даже в самых образованных кругах встречала. И дочка у тебя такая милая, Сонечка. Может, мы и сможем ужиться". Ну вот, мы поженились, съехались. Жили трудно с четырьмя-то детьми, но как-то перебивались. Мы оба работали, Сонечка (ей тогда одиннадцать было) по хозяйству помогала и с малышами сидела. Главное, что согласие у нас поначалу с Катериной было. Она меня в музеи водила, книги мне читала, мы даже в Филармонии разок были. Только в театр свой она ходить не хотела: на слишком уж тяжелые воспоминания её это наводило. Я, вроде как, культурно расти начал и пить совсем перестал. Но тут как раз перестройка наступила, и пришла к нам беда...

— Тоже мне, застойный элемент, — заметил, смеясь, один из парней за соседним столиком. — Может, ты ещё и член партии?

— Да, член, — ответил Мармеладов, не оглядываясь на него. — Двадцать лет назад в партию вступил, потому что верил... верил, что из меня это лучшего человека сделает.

Парни опять засмеялись.

— Да я не про то, — продолжал Мармеладов. — Если партия решила, то пускай она перестраивается. Я только за. Хозрасчёт, самоокупаемость — всё это моим принципам не противоречит, но когда человека при этом как винтик какой-то ненужный в помойку выбрасывают — это не может быть по справедливости.

— Что же с вами случилось? — осторожно поинтересовался Раскольников.

— Да вот то и случилось, что товарищ Свидригайлов для нашего завода партию станков с ЧПУ закупил, с числовым программным управлением. А я отродясь с такими не работал. Ну вот он и говорит: "Что для предприятия выгоднее: тебя переучивать или молодого взять, который в ПТУ всё это только что выучил?". Ну вот он меня и уволил по сокращению кадров. И Катерину тоже уволили. "У меня, — говорит Свидригайлов, — не богадельня. Работает она медленно, постоянно на больничном". Товарищ Свидригайлов такой внимательный, он про каждого рабочего, даже самого мелкого, всё в точности знает. Катерина, действительно, часто на больничном сидела. Три ребёнка, всё-таки, у кого — свинка, у кого — ОРЗ. Да и у неё самой, того, здоровье в последнее время расшаталось. Ну и остались мы оба без работы. Да, ужасно было наше материальное положение, но ещё ужасней была моя обида, что вот, мол, не нужен я больше, опытный мастер, на своём заводе. Мне бы новое место искать, но я не удержался — опять запил. Вот тут-то Катерина меня в первый раз лечиться и повела. Она говорит: "Тебе нельзя, у тебя семья, подумай о нас". Ну и пошли мы к одному врачу-наркологу. Он меня по коленке стукал, в рот и в глаза смотрел, а потом сказал: "Необходим здоровый климат в семье и побольше покоя". А какой там климат, если нам практически есть стало нечего? Мы уже и деньги занимали, и объедки на рынке собирали. Дети как раз все трое ветрянкой заболели. Катерина нервничает. Ссоры с соседкой нашей по коммуналке участились, с Амалией Фёдоровной, которая даже при больных детях тишину соблюдать не хотела и один раз даже, ей-богу, в нашей кастрюле колготки свои постирала. И у Сонечки к тому же в школе большие проблемы появились... Да, вот я, признаюсь, и уходил из дому, чтоб напиться и забыться. А когда приходил, то ещё хуже было: стыдно, очень стыдно, и Катерина Ивановна в истерике бьётся. Один раз прихожу, а у неё под глазом синяк. Оказывается, это сосед наш, Лебезятников, себе позволил. Видит, что женщина теперь совсем беззащитная. Ну она, конечно, тоже виновата была: выбросила сгоряча его ботинки в мусорное ведро, потому что он их на телефонный столик в коридоре поставил...

— Всё-таки это не причина драться, — заметил Раскольников. — Вы на этого Лебезятникова в милицию заявили?

— Нет, куда уж нам? С соседями по мелочам лучше не ссориться. В принципе, Лебезятников ещё ничего сосед, тихий. Всё в своей комнате книги научно-популярные читает. Говорит, в век рыночного хозяйства его способности не останутся незамеченными, всё Америку хвалит... Да, человек будущего, — усмехнулся Мармеладов. — Вот так вот мы, короче, докатились до полной катастрофы. Сонечка восьмой класс кое-как закончила, на почту телеграммы разносить устроилась, чтобы нам помогать. Она у меня настоящий ангел. У неё есть группа такая любимая, "Аквариум", слышали?

— Да, слышал, — кивнул заинтересованный Раскольников.

— Ну вот, она часто их песню напевает: "Под небом голубым есть город золотой..." — попытка Мармеладова пропеть первый куплет вызвала смех некоторых посетителей. — Так вот Сонечка, — продолжал Мармеладов, — из этого города.

Некоторое время он молчал. Раскольников тоже не знал, что сказать. Именно эта песня "Аквариума" совсем не впечатляла его.

— Ну, с почты её уволили, за ошибку там какую-то, — вздохнув, продолжал Мармеладов. — Катерина и без того нервная стала, жизни ей и так в последнее время совсем не давала, а тут уж словно фурия на неё накинулась, будто Сонечка во всех наших несчастьях виновата. А я, что я могу сделать? Я пьяный тогда в доску лежал, и на следующий день тоже. А хоть бы и не пьяный? Что бы я мог изменить, на чью сторону встать? И Соню жаль, но и жену понять можно. Ведь как она страдает от всего, как страдает! Мне даже кажется, она с ума сходить стала. Недавно вот достала свои старые балетные тапочки, смотрит на них, улыбается. Даже Амалии Фёдоровне, соседке-то нашей показывала с гордостью, хотя той-то уж совсем всё равно, она её только высмеяла. Так-то вот. Катерина, значит, всё возмущалась, да Соню ругала. Амалия Фёдоровна вдруг тут как тут, говорит: "У меня для вашей падчерицы тут работка есть хорошая". (Меня тогда дома не было, это жена мне потом рассказывала.) Катерина спрашивает её так недоверчиво: "Что, мол, за работа?", уж больно ей эта гражданка Липпевехзель прежде насолила. Амалия Фёдоровна и отвечает: "Соня, конечно, не красавица и нескладная немного, но молоденькая и свеженькая. Так что надо это использовать, если семья в трудном положении. У меня лично есть несколько знакомых, которые бы с удовольствием провели с ней время. Её можно и за двенадцатилетнюю выдать. Есть, знаете ли, любители, которые за это хорошо платят..."

— Какая мерзость! — воскликнул Раскольников. — Неужели вы допустили?

— Меня дома не было, я же говорю, — подчёркнуто холодно ответил Мармеладов. — Катерина соседку, разумеется, сразу прогнала. Но Сонечка-то, Сонечка-то всё слышала. А она ангел. Вот и начала думать: дети полуголодные плачут, в обносках ходят, мачеха в истерике по квартире метается, отец спивается... Сама пошла к Амалии Фёдоровне. Та увела её куда-то... Я уж потом узнал... Пришла на следующее утро и двести рублей принесла. А сама весь день плакала в своём уголке. Катерина Ивановна тоже плакала... Но зато поесть нормально купили, одежды... — Мармеладов не мог больше говорить, слёзы душили его. 

— Успокойтесь, успокойтесь, — поспешно проговорил Раскольников.

— Вы меня, наверное, презираете, — поднял на него свои мокрые глаза Мармеладов. 

— Нет, — задумчиво ответил Раскольников. — В моей семье ведь похожее происходит...

Но Мармеладов не слушал его, он хотел сам говорить дальше:

— Бедная девочка, она нам и дальше помогать решила. Но теперь уже без Амалии Фёдоровны обходится, сама. На углу Невского и Грибоедова, где Дом Книги, там место такое есть. Женщины там по ночам стоят. Ну и она теперь туда ходит, бедняжка. От нас она на той неделе переехала, сняла себе маленькую комнатку, поближе к центру, ей туда удобнее клиентов приглашать...

Мармеладов замолчал, кусая губы, чтобы не разрыдаться. Раскольников давно уже не видел человека, чьи эмоции выливались наружу так непосредственно.

"Как ему должно быть легко, — подумал он, — раз душу так вот запросто облегчить может". 

— Но это ведь ещё не всё, — прибавил Мармеладов, вытерев рукавом просочившиеся из глаз слёзы. — Сонечка с Катериной ведь снова лечить меня вздумали. Повели вот в понедельник в один кооператив, там врач известный. Говорят, чудеса творит. Сонечка сама из своих денег за меня заплатила. Ну там меня закодировали или что-то ещё в этом роде, ну чтоб я не пил, значит. А Катерина вот что ещё выдумала: позвонила Свидригайлову, ну директору нашему с завода, и говорит: "Семён Семёнович (ну я, значит) двадцать лет на заводе отработал. Неужели не найдётся теперь для него хоть какого-нибудь места?" Я говорил ей: не поможет всё это. Но она всё равно позвонила, а товарищ Свидригайлов покопался там в моём личном деле, подумал, а потом говорит: "Да, есть у меня для вашего мужа работа. Пусть приходит, будет у нас ночным сторожем". Вот Катерина и Сонечка обрадовались, конечно. Помыли меня, причесали, купили новые вещи, нагладили всё и отправили на работу устраиваться. Соня сказала: "Если ты, папа, снова будешь работать, я опять к вам вернусь и, может, куда-нибудь учиться пойду. Я, говорит, теперь много чего поняла о жизни..." Ну я пошёл опять на наш завод, меня оформили, оклад назначили. Даже по специальному распоряжению Свидригайлова ввиду моего особо бедственного материального положения аванс дали. Я домой пришёл, меня все поздравляют, даже ребятишки радостные прыгают. Катерина праздничный обед приготовила, ласковая такая ко мне стала. У меня аж сердце радуется, особенно, как подумаю, что Сонечка к нам снова вернётся и не будет больше по ночам на Невском стоять... А про аванс я почему-то ничего не сказал, было, значит, тогда уже какое-то предчувствие, смутное соображение. Ну вот проводили меня вечером на работу. Я сел на трамвай и поехал... Было это три дня назад. До работы я так и не доехал. Зато, видите, до чего докатился? — он развёл руками, грустно улыбаясь собственной горькой шутке. — Аванса уже, конечно, и в помине нет, работы тоже, а, самое главное, надежда потеряна... Да, не подействовало, значит, это кодирование... Скажите, — обратился он вдруг прямо к Раскольникову, — вам когда-нибудь приходилось ночевать в вытрезвителе?

Раскольников отрицательно покачал головой. 

— А вот я там сегодня ночь провёл, а потом с утра опять пошёл и напился. Вот до чего может дойти человек.

— Вас наверняка дома ждут, — предположил Раскольников, — волнуются.

— Конечно. Ждут и волнуются, да только по мне уж лучше сейчас же снова в вытрезвитель, чем домой. Как же я им в глаза-то смотреть буду?

Раскольников не мог дать никакого совета.

— Спасибо, Родион, — проговорил Мармеладов. 

— За что?

— Что понимаете меня. Это ведь редко... Вон они тоже понимают, — Мармеладов показал на значок "Спасём Россию!", прикреплённый к его рубашке. — Они тоже слушают и помочь хотят.

— Каким образом помочь? — поинтересовался Раскольников. 

— Надежду они дают, понимаете? Говорят, ты хоть и пьёшь, хоть для большинства людей, и прежде всего для семьи своей, ты уже не человек, а скотина какая-то, но ты ведь русский мужик, и мы тебя за это уважаем.

— Что, так прямо и сказали? — изумился Раскольников.

— Ну нет, не совсем так, конечно. Про скотину-то я уже сам прибавил, для откровенности. Хотя чего говорить, и так понятно. А они, смотри-ка, уважают меня как человека... русского человека. Какое-никакое, а утешение. Ведь как-то там подсчитали учёные: на долю русского человека больше всего страданий приходится, а душа у него самая чистая. Я даже не про себя, я про Сонечку мою говорю и про Катерину Ивановну...

В это время в пирожковую зашли два милиционера. Было непонятно, что их привело сюда: служебные ли дела, или они просто хотели перекусить. Будто не желая рассеивать эту неопределённость, они не спеша прошлись вдоль прилавка, скользя взглядами по посетителям. Потом, не сговариваясь, оба медленно направились к столику, за которым стояли Раскольников и Мармеладов. Можно всё ещё было подумать: они ищут свободное место, чтобы потом устроиться там с чашкой кофе и пирожком. Но они остановились прямо перед Мармеладовым.

— Документы! — потребовал один из них. 

— Не имею при себе, — признался Мармеладов. 

— Тогда пройдёмте с нами. Не слышали что ли про указ: пьяным в общественных местах не появляться?

— Я того... не пьяный, — попробовал возразить Мармеладов, который за время разговора уже действительно успел значительно протрезветь.

— А в этом мы потом разберёмся, в вытрезвителе.

— Что ж это такое? — жалобно проговорил Мармеладов. — Из-за каждой мелочи человека в вытрезвитель тащат.

— Закон теперь такой, — почти сочувственно вздохнул один из милиционеров. — Тем более без документов...

— Постойте, — вмешался Раскольников. — Я его знаю. Это мой сосед. У него жена сегодня родила, вот он и отметил. Чересчур, конечно. Но ведь такое не каждый день бывает.

Милиционеры недоверчиво переглянулись. В конце концов на алкоголика Мармеладов был похож намного больше, чем на хватившего лишку новоиспечённого отца. 

— Я отведу его домой, — продолжал Родион. — Там ведь у него ещё детишки: пока жена в больнице, присматривать надо...

— В таком состоянии не очень-то за детишками присмотришь, — заметил один милиционер. 

— Ладно, — сказал другой, — ведите его домой. Только на будущее чтоб ни-ни. Чтоб я тебя больше в пьяном виде на улице не видел.

— Да-да, мы сейчас прямиком домой, — заверил Раскольников и, одной рукой подхватив Мармеладова под локоть, другой — зажав под мышкой альбом, потащил своего названного соседа к выходу. 

Мармеладов споткнулся пару раз, взбираясь по ступенькам, ведущим из пирожковой на тротуар, но Раскольников, не обращая на это внимания, продолжал тянуть его за собой. Когда они оказались на перекрёстке Садовой с Невским проспектом, Родион, замедлив шаг, позволил своему спутнику наконец перевести дух. 

— Спасибо, — проговорил Мармеладов, — что выручили меня. Мне и отблагодарить-то нечем... Хотя домой я всё равно идти не могу. 

— Больше вам идти некуда, — заметил Раскольников. — Не целую же вечность по улицам шататься. Вас опять в вытрезвитель заберут.

— Нет-нет, не пойду, — заупрямился Мармеладов.

— Вот что, — решительно сказал Раскольников. — Я обязался доставить вас домой, я и доставлю. Если хотите, я могу с женой вашей, Катериной Ивановной, поговорить, рассказать, что вы раскаиваетесь, — прибавил он мягче.

Мармеладов поджал губы, ничего не отвечая, но позволил Родиону вести себя дальше по Невскому. 

— Где вы живёте? — спросил Раскольников, заглядывая ему в лицо. 

— Станция метро Василеостровская, — ответил Мармеладов коротко, почти обиженно. — А потом трамваем...

В транспорте люди брезгливо косились на Мармеладова и на сопровождающего его Раскольникова.

"На кой чёрт я вызвался вести его домой? — подумал Раскольников. — Что, мне делать что ли больше нечего?"

Но в процессе дальнейших размышлений вышло, что, во-первых, несмотря на тяготившие его проблемы, предпринять он в данный момент решительно ничего не мог, а значит делать ему, действительно, было абсолютно нечего, а во-вторых, Мармеладов сильно заинтересовал его своим рассказом и помимо жалости к себе внушил ему и сильное любопытство по отношению к своей семье. Катерина Ивановна представлялась Раскольникову не иначе, как мифической фигурой размаха Ветхого Завета, подобно Иову переносящая по воле непредсказуемых небес страшные, нечеловеческие, с земной точки зрения иррациональные испытания. Сонечка же символизировала собой евангельский мир, в котором иррациональная божья власть хоть и присутствует, наделяя страданиями невинного, но страдалец в самих этих испытаниях ухищряется находить если не наслаждение, то, по крайней мере, мир и спокойствие, не надеясь ни на какое другое доказательство небесного расположения, кроме дарованной ему силы перенести эти страдания безропотно...

Такие мысли занимали Раскольникова всю дорогу, и когда Мармеладов остановился перед покрытым красной облупившейся краской домом, не решаясь войти вовнутрь, ещё более мистическое настроение овладело Родионом. Он взглянул на туго спелёнутое сумерками небо, которое, казалось, подминало дом под себя, на пустынный двор, оглашаемый то и дело лишь криками ворон, и ему вдруг показалось, что во всём этом доме, да нет — во всех домах этого двора, поселилось огромное несчастье. Но это было не его несчастье, и не ужас вызывало оно в Раскольникове, а всего лишь какой-то чересчур живой интерес, отвлекая его тем самым на время от собственных проблем. Так лежащий в больнице со сломанной ногой пациент провожает взглядом больного, которого везут на сложнейшую операцию на сердце. 

Мармеладов наконец переломил себя и вошёл в подъезд. Они поднялись в лифте на пятый этаж. Мармеладов никак не мог найти ключ и после некоторого колебания решился нажать на звонок рядом с табличкой со своей фамилией. 

Через некоторое время дверь открылась. В ярком свете, исходившем от висевшей в коридоре, незащищённой абажуром лампочки, стояла Катерина Ивановна. Одета она была в явно самодельный длинный халат с нежным цветочным орнаментом, скроенный предельно просто, но, с другой стороны, так ловко подчёркивающий её высокую, стройную фигуру, что он казался почти слишком нарядным для того, чтобы носить его дома. Раскольников сразу же отметил её как очень привлекательную женщину, и, хотя Мармеладов сам неоднократно подчёркивал, что она ему не ровня, Родион всё-таки теперь, когда Катерина Ивановна сама предстала перед ним, никак не мог привыкнуть к мысли, что это и есть жена опустившегося алкоголика, которого он сегодня обнаружил под столом в пирожковой. Он успел отметить, что её широко раскрытые карие глаза были удивительно ясными, что представляло собой прямую противоположность мутному взгляду Мармеладова. Эти ясные глаза делали её какой-то особенно беззащитной. Раскольников не мог себе представить, что такая женщина способна обрушиться с проклятиями и ругательствами на Мармеладова, да и вообще на кого бы то ни было. И действительно, лишь слабый, не то удивлённый, не то испуганный возглас слетел с её малиновых, ярко выделяющихся на бледном лице губ. При этом она немного подалась в сторону, будто вечерний, гулявший на лестничной площадке ветер качнул её как одиноко стоящее деревце. 

— Убийца пришёл! Дети, наш убийца пришёл! — воскликнула она наконец, скорее бессильно, чем гневно. 

На Раскольникова она не обратила никакого внимания, вероятно полагая, что он пришёл к соседям.

Испуганные, всхлипывающие дети появились за её спиной. 

— Мама, где убийца? — робко шептали они, хватаясь за полы её халата. 

— Какой же я убийца, Катюша? — запинаясь проговорил Мармеладов. — Детки, Аня, Лёнечка, это ваш папа пришёл, — он переступил порог, протягивая руки к детям своей жены, но они с неподдельным ужасом отпрянули от него и заплакали ещё больше. 

— Зачем же ты детей мною пугаешь, Катя? — начал было Мармеладов. — Я виноват, виноват, не спорю...

Катерина Ивановна слегка прикрыла глаза, будто хотела, чтобы её оставили в покое. Стоявший в коридоре на тумбочке телефон внезапно взорвался резким, пронзительным звонком, прервав неловкие извинения Мармеладова. Катерина Ивановна, вздрогнув, решительно нагнулась над телефонным аппаратом. Можно было подумать, она хочет снять трубку. Но она вдруг сгребла руками всё ещё заливающийся звоном аппарат и кинула им в Мармеладова. Телефон, замолкнув, раскололся вдребезги у его ног. Но воцарившаяся тишина продолжалась недолго. Из своей комнаты выбежала Амалия Фёдоровна, растрёпанная, в одной розовой сорочке. 

— Сумасшедшая! — закричала она на Катерину Ивановну. — Психбольная! Я милицию вызову!

— Замолчи, сводница, — проговорила Катерина Ивановна как-то равнодушно, не глядя на неё. 

— Успокойся, Катюша, успокойся, — Мармеладов попытался взять свою жену за руку, но Катерина Ивановна, вырвавшись, убежала на кухню. 

Дети, плача, последовали за мамой. Амалия Фёдоровна, накинув махровый халат, также решительно зашагала на кухню. 

— Что же она наделала-то? — запричитал Мармеладов. — Нам же теперь за новый аппарат платить придётся... Ах, — он махнул рукой и в свою очередь поплёлся на кухню, откуда уже раздавался детский плач и энергичный голос Амалии Фёдоровны. 

Раскольников остался стоять в коридоре, не зная, что лучше: уйти, не попрощавшись, или подождать, пока скандал уляжется и о нём снова вспомнят.

Из комнаты Амалии Фёдоровны высунулся мужчина в майке и, зажигая папироску, обратился к Раскольникову:

— Вы к Лебезятникову что ли? Он дома, дома. Постучите ему хорошенько, — мужчина, ухмыляясь, указал на плотно закрытую дверь с врезанным в неё внушительного вида замком. 

— Нет-нет, — ответил Раскольников, — я к Мармеладову. 

Мужчина удивлённо пожал плечами и так, будто был в квартире хозяином, кивнул ему на распахнутую дверь в комнату Мармеладовых:

— Зайдите, подождите, пока они там разберутся.

Раскольников неуверенно перешагнул порог пустой, ярко освещённой электричеством комнаты. Хотя в ней жили пять, а до недавнего времени, включая Соню, и шесть человек, комната не выглядела загромождённой, скорее опустошённой. Раскольников догадывался, что более или менее ценные вещи были отсюда наверняка уже проданы. Родион не увидел ничего похожего на Сонину кровать.

"Значит, и её уже увезли", — решил он про себя. 

Даже стола и стульев не было здесь, только старенький диван и две детские кроватки (хотя, насколько успел заметить Родион, у Мармеладовых было три маленьких ребёнка). Одежда лежала в углу в картонных коробках. Единственным украшением служила висевшая на стене чёрно-белая фотография, изображающая группу сильфид в белых платьях, живописно расположившихся на сцене.

"Одна из них, наверняка, Катерина Ивановна", — подумал Раскольников, но так и не смог определить, какая именно: так похожи между собой были эти небесные создания с маленькими крылышками за спиной. 

Немного пониже Раскольников заметил прикреплённую к стене фотографию Бориса Гребенщикова. Она была, как мозаика, бережно составлена из отдельных кусочков и тщательно склеена прозрачной липкой лентой. От того, что не все кусочки удалось безупречно подогнать друг к другу, портрет имел несколько смещённый вид, будто над ним поработал Пикассо...

Звуки скандала переместились в коридор.

— И не уговаривайте меня! — кричала Амалия Фёдоровна. — Пойду к соседям, вызову милицию, пусть акт составят насчёт телефона. Я его сама десять лет назад покупала, будете возмещать убыток.

— Делайте, что хотите, — проговорила Катерина Ивановна, заходя с детьми в свою комнату, и, увидев Раскольникова, остановилась в изумлении.

Стоящая рядом с ней девочка прижимала к груди голую куклу без головы. 

"Такую, конечно, уже не продашь, — подумал Раскольников. — В этом её преимущество".

— Что вы здесь делаете? — строго поинтересовалась Катерина Ивановна.

— Я вашего мужа домой привёл, — ответил Раскольников.

— В таком случае можете его сейчас же увести обратно, — отрезала Катерина Ивановна.

Раскольникову ничего не оставалось, как выйти в коридор, где Мармеладов всё ещё, чуть не плача, пытался уговорить соседку не вызывать милицию. Но Амалия Фёдоровна была неумолима. Она уже открыла входную дверь, как вдруг Раскольников в каком-то порыве, которому он не мог противостоять, шагнул к ней и предложил:

— Давайте я за телефон заплачу. Сколько он стоит?

— Он пятьдесят рублей стоит, но чтобы я в милицию не заявляла, платите семьдесят, — потребовала Амалия Фёдоровна.

Раскольников молча отсчитал ей семьдесят рублей из полученных сегодня утром от Алёны Ивановны денег. Амалия Фёдоровна, искоса глядя на Раскольникова, так же молча приняла деньги и, перешёптываясь с мужчиной в майке, закрылась с ним наконец в своей комнате.

— Как мне вас благодарить? — начал было Мармеладов. — Вы нас просто спасли. Да, вы наш спаситель! — эта идея, казалось, особенно понравилась Мармеладову.

"Ах, если бы я действительно мог их спасти..." — подумал Раскольников.

— Мне пора, — проговорил он. — Идите лучше сейчас к своей жене, успокойте её.

Родион открыл входную дверь. 

— Спасибо, спасибо, — приговаривал, провожая его, Мармеладов. -Теперь вы увидели, как мы живём. Приходите обязательно ещё. Может, с Катериной Ивановной как-нибудь поговорите, она интеллигентные разговоры любит...

Раскольников кивнул головой, хотя был почти уверен, что больше не захочет сюда возвращаться, а если и захочет, то не сочтёт нужным. 

Дверь за ним захлопнулась. Родион уже нажал на кнопку лифта, но вдруг снова развернулся к только что покинутой им квартире. Он почувствовал, что ему ужасно жаль только что ни с того ни с сего подаренных семидесяти рублей. Да, он совершил доброе дело, помог Мармеладовым избавиться от неприятностей, но удовлетворения от этого никакого не получил.

"Приятно, наверное, ощущать себя благодетелем, — подумал он. — Но какой же я благодетель, если, видя такую нужду, ухожу отсюда с двухстами рублями в кармане? Получается, я им милостыню дал для успокоения совести, а всё остальное меня не касается".

И, вспомнив своё несколько дней назад созревшее намерение доводить всё начатое или хотя бы задуманное до конца, он порылся в карманах, вынул оттуда оставшиеся деньги, аккуратно завернул их в купленные им утром билеты на концерт "Аквариума" и кинул в висевший на двери почтовый ящик с фамилией Мармеладовых. 

Сделав это, Раскольников заспешил вниз по лестнице. Он опасался, что гордая Катерина Ивановна, обнаружив подарок, пошлёт Мармеладова ему вдогонку со строгим приказанием вернуть всё до копейки и тем самым сделает фарс из всей его добродетели. Но ещё больше боялся он сам пожалеть о своём решении и, вернувшись, потребовать деньги назад. Таким образом Раскольников покидал теперь дом Мармеладовых так же стремительно, как преступник покидает место только что совершённого преступления, испытывая равный страх перед возможным преследованием и перед собственным раскаянием...

Когда Родион наконец добрался домой, было уже около одиннадцати. Настя сидела на кухне, погружённая в толстую книжку, из которой она периодически что-то выписывала. Своей диссертацией Настя всегда занималась на кухне, потому что на большом столе ей удобнее было раскладывать многочисленные книги и тетради. Несмотря на позднее время, она не включила свет. Это тоже случалось с ней постоянно: начав заниматься ещё при дневном освещении, Настя, увлечённая работой, забывала зажечь электричество и часто сидела вечерами в почти полной темноте, если Раскольников сам не напоминал ей об этом. 

Углублённая в книгу, Настя не сразу заметила вошедшего Родиона. Он остановился за её спиной. Она, потягиваясь, развела руки и, случайно задев Раскольникова кончиками пальцев, обернулась.

— Я уже думала, ты не приедешь на эти выходные! — воскликнула она. — Почему так поздно?

— Я утром у Дуни был...

— У Дуни? Помирились наконец-то?

— Она замуж выходит, — ответил Раскольников, уклоняясь от ответа. 

— Да, я знаю. За профессора Лужина. Сейчас весь университет это обсуждает, — и увидев, что Раскольникову неприятна эта тема, он перевела разговор на другой предмет. — Что это за альбом ты принёс?

— Да так, ерунда. Дуня дала, это наш общий был когда-то.

— Ну хорошо, — кивнула Настя, — а то я уже думала, ты купил его. Ты же знаешь, мы сейчас себе такие дорогие вещи позволить не можем. Я ведь на работе у одной сотрудницы заняла сто пятьдесят рублей, чтобы кое-как дотянуть до конца месяца. Но это теперь не проблема... Сколько дала Алёна Ивановна за кольцо? Не меньше, чем сто пятьдесят, я думаю.

— Двести, — ответил Раскольников.

— Вот здорово!.. Что это ты, Родя как-то странно смотришь? Что-то случилось? Кстати, где деньги?.. — она сняла очки, будто это должно было создать между ними особенно доверительную обстановку и облегчить Родиону признание, если ему действительно было в чём признаваться.

Раскольников чувствовал себя неловко под её немного наивным, внимательным и в то же время каким-то осторожным взглядом, который словно говорил: "Скажи всю правду, но постарайся, пожалуйста, не слишком меня расстроить". 

Он не смог подобрать подходящих слов и, наклонившись, прижал свои губы к её рту. Сдержанно, почти робко отвечала Настя на его поцелуй. Настойчиво, всё больше и больше перекрывая ей дыхание, впивался он в её губы. Самое приятное ощущение, извлекаемое им в данный момент из поцелуя, состояло в сознании того, что тяжёлое объяснение откладывалось теперь на неопределённое время. 

Почувствовав потребность вытереть мокрые губы, Раскольников наконец оторвался от Насти, которая уже начинала учащённо дышать и цепляться руками за его рубашку. Он оттолкнул её и молча стал раздеваться. Настя немного удивлённо последовала его примеру. За окном начинался дождь. Внимание Раскольникова привлёк узор, который рисовали пока ещё редкие капли на оконном стекле. Опомнившись, он сделал Насте знак лечь на пол и, опустившись рядом, некоторое время позволял ей ласкать себя. Раскольников думал о том, что, несмотря на свои двадцать пять лет и почти законченную диссертацию, в постели Настя вела себя ещё совсем как ребёнок, который желал, чтобы его развлекали. И когда Раскольников, полушутя, предоставлял ей инициативу, она лишь наивно и беспомощно пыталась оживить его, как дитя, не знающее, что делать с вышедшей из строя заводной игрушкой. Обычно это забавляло Родиона. Но сегодня, сознавая себя Настиным должником, он считал, что не имеет права расслабляться и растрачивать время на подобные забавы. Перевернув её на спину и сжав в своей ладони обе Настины руки в запястьях, чтобы предупредить всякое сопротивление, он проник в неё.

Через некоторое время ему захотелось заглянуть ей в глаза, но они были полузакрыты. Почему-то недовольный этим обстоятельством он с силой встряхнул её, но Настя, издав в ответ лишь особо сладостный стон, так и не открыла своих глаз.

Глава двенадцатая. Жених и невеста

Пётр Петрович Лужин, заведующий кафедрой истории КПСС, был в университете важным человеком. Преподаватели предпочитали с ним не ссориться, так как он, будучи ещё и председателем университетского парткома, мог замолвить решающее словечко в вопросе об увольнении или об отстранении от научной работы. Студенты боялись его ещё больше: всем им, независимо от факультета, приходилось рано или поздно сдавать экзамен по истории коммунистической партии, и горе, если, как это чаще всего случалось, экзаменационную комиссию возглавлял Лужин собственной персоной. Тут уж не помогали ни шпаргалки, ни талисманы, ни робкие попытки сымпровизировать что-то на тему: "Наша партия — чудо-партия". Лужин относился к своему предмету крайне серьёзно и требовал чётких знаний в этой области. Тот, кто не считал нужным пойти ему навстречу, был сам виноват в своих несчастьях: без отличной оценки по истории КПСС не могло быть и речи о поступлении в аспирантуру, какие бы успехи не показывал студент в своей основной дисциплине. Не говоря уже о том, что полностью заваленный экзамен мог в конечном итоге привести к отчислению из университета даже с последнего курса. 

Хотя в руках Лужина, можно сказать, находилась судьба тысяч людей, по нему этого никак нельзя было сказать. Ни особо гордой осанкой, ни стальным, пронзительным взглядом не отличался Пётр Петрович от своих коллег. Когда он шёл по университетским коридорам, слегка наклонив голову со сверкающей, обрамлённой волосами лысиной, тяжело дыша из-за своей полноты, скорее подчёркиваемой, чем скрываемой широко скроенным мешковатым костюмом, его можно было принять за какого-нибудь рядового преподавателя, чуть ли не за библиотекаря. Но те, кому уже доводилось иметь с ним дело, всегда узнавали Лужина и подобострастно здоровались с ним, несмотря на то, что он не всегда снисходил до того, чтобы отвечать на приветствия каждого студента. 

Неудивительно, что такая важная, внушающая если не страх, то справедливые опасения персона служила также, разумеется, за глаза, объектом всевозможных, чаще всего злых шуток. Казалось бы, придраться в Лужине было особенно не к чему, кроме живота и лысины, что, впрочем, для университетской шутки, ввиду того, что большинство преподавателей обладает этими атрибутами, является абсолютно недостаточным. Поэтому все сатирические замечания крутились вокруг того необычного факта, что Пётр Петрович, несмотря на свои пятьдесят лет и хорошее общественное положение ни разу не был женат. Более того, никто никогда не замечал, чтобы он приударил за какой-нибудь сотрудницей или бросил заинтересованный взгляд в сторону одной из студенток. Некоторые злые языки утверждали, что из страха нарушить права советских женщин, которые им, как известно даровала свято чтимая им коммунистическая партия, он не решался предлагать себя ни одной из них. Другие, ещё более злые языки пытались намекнуть на то, что особы женского пола вообще не интересовали профессора Лужина, так как его влекло совсем в другую сторону. 

Эти слухи были известны Лужину. Что ж, у него не было особого повода беспокоиться: в конце концов за флиртом с каким-нибудь студентом или преподавателем его пока тоже никому не удалось застать. Так что Лужин, историк и философ по образованию, относился к такого рода шуткам вполне философски. Никакие неприятности ему не грозили. К тому же запланированная в скором времени свадьба с одной из студенток должна была окончательно заткнуть рот всем недоброжелателям.

Так что Лужин внутренне торжествовал, шагая теперь по старинному университетскому коридору. Но снаружи ничего не было заметно. Его лицо имело обычное бесстрастное, немного угрюмое выражение, взгляд был, как всегда, устремлён в пол. Остановившись у двери туалета, Лужин оглянулся по сторонам и быстро прошмыгнул внутрь. Закрывшись в одной из кабинок, он некоторое время, не меняя выражения лица, изучал надписи на стенах, затем направил свой взгляд на высокий, грязноватый потолок, украшенный гипсовыми фигурками. 

Снаружи хлопнула несколько раз входная дверь. Помещение мужской уборной наполнилось голосами. Лужин знал, что несколько минут назад должен был закончиться письменный вступительный экзамен в одной из аудиторий, расположенных в этой части университетского корпуса. Осторожно заглянул он в маленькую, едва ли заметную непосвящённому наблюдателю дырочку между кафельными плитками, которыми была выложена тонкая стенка, отделяющая его кабинку от выставленных в ряд параллельно к углу его зрения писсуаров. На лице профессора отразилось что-то вроде улыбки, он облизнул языком сухие губы и начал расстёгивать брюки. Внимательно наблюдая за тем, что происходит снаружи, он начал поглаживать свой член. Ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы умерить своё становившееся всё более частым и шумным дыхание. Через несколько минут он издал особенно глубокий вздох, переходящий почти в стон, который ему удалось заглушить только, потянув за верёвку сливного бачка. Отдышавшись, Лужин достал из кармана носовой платок и осторожно вытер остатки спермы на коже и на одежде. Убедившись, что снаружи всё снова опустело, он вышел из кабинки, вымыл под краном руки и, ещё раз оглянувшись по сторонам, покинул уборную.

Как ни в чём не бывало профессор заспешил вниз по чёрной лестнице. Ему не хотелось сейчас встречаться со своими коллегами. Кто знает, что они могут подумать, увидев его шатающимся без определённой причины по университету, хотя уже около получаса назад он попрощался с секретаршей, запер свой кабинет и сделал вид, что уходит домой. Но всё прошло хорошо: Лужину удалось добраться незамеченным до своей машины. Он сел за руль. Теперь надо было торопиться, он и так уже потерял много времени, чего не должен был бы делать, так как сразу же после работы договорился встретиться у себя дома со своей невестой. 

Невестой... Лужин всё ещё никак не мог привыкнуть к тому, что он теперь имеет невесту, хотя весь университет уже знал о предстоящей свадьбе и все наперебой поздравляли его. Дуня нравилась ему чисто эстетически, и его самолюбию льстило то обстоятельство, что он в скором времени будет женат на такой красавице. Но в остальном... В остальном ему казалось, что под влиянием своей старой знакомой Марфы Петровны он принял чересчур скорое решение. Впрочем, Дуня до сих пор вела себя с ним очень корректно, оставив за собой впечатление исключительно приятной и вежливой девушки. Но именно это-то и настораживало его: женщина, чей характер кажется таким ровным и гладким, должна, по всей вероятности, быть себе на уме. А это, в свою очередь, абсолютно не вписывалось в представления Лужина об идеальной жене, чья главная добродетель состояла по его понятиям в способности иметь только одно мнение — мнение своего мужа. Нельзя сказать, чтобы Лужин был одержим каким-то иррациональным желанием властвовать, просто он не мог себе представить нормальную семью, основанную на чём-нибудь ином, кроме мужского авторитета. И разумеется, он не собирался делать своей жене ничего плохого, всё его руководство должно было пойти ей на благо, ну и ему, конечно, в первую очередь. 

Но от внимательных глаз Петра Петровича не могло скрыться, что Дуня, несмотря на всю свою иногда даже немного преувеличенную кротость в обращении с ним, не склонна была признавать авторитеты. Пару раз он замечал, что она с нескрываемым усилием сдерживала себя, чтобы не показать своего несогласия с Лужиным даже в самых обыденных ситуациях.

"Сдерживать, — подумал Лужин, — это хорошее слово и хорошее качество. То, что она это умеет, — уже хорошо. Вопрос только: надолго ли её хватит?.. Нет, нам надо ещё хорошенько узнать друг друга... И вообще, не успели ещё подать документы, она уже тысячу претензий предъявляет: мамашу в санаторий устрой, братцу в аспирантуру помоги. Шустрая, ничего не скажешь... Однако, — рассудил он про себя, — неплохо всё-таки Марфа Петровна это устроила. Я бы уже давно, может, женился, да на все эти бессмысленные ухаживания у меня ни терпения, ни времени нет: и цветы им дари, и в ресторан води, а потом ещё и предложение делай, пожалуй, без стопроцентной уверенности в успехе. Так что по своей воле я бы за такое дело не взялся. А тут Марфа Петровна обо всём договорилась, всё на блюдечке с голубой каёмочкой поднесла. Этим, конечно, не воспользоваться грех..." 

Лужин подъехал к своему дому на Петроградской стороне, поставил машину в гараж и поднялся на третий этаж. Напротив его квартиры, у окна стояла Дуня в жёлтой махровой кофточке с обнажённой спиной и с соломенной сумкой через плечо. Он поцеловал её в щёку холодными губами и спросил:

— Ты давно ждёшь?

— Нет, не беспокойся, — ответила она. — Тебя, наверное, на работе задержали? Я ведь понимаю, — она улыбнулась ему.

Чтобы проверить её, Лужин возразил:

— Нет, не на работе.

— Ах, какая разница, — отозвалась Дуня, заходя за ним в квартиру. — Главное, что ты пришёл. 

Несмотря на то, что Лужин теоретически остался доволен её ответом, практически же он показался ему слишком уж правильным и потому каким-то неискренним.

В то время, как Пётр Петрович вешал в шкаф свой пиджак и вынимал из портфеля какие-то принесённые с собой бумаги, Дуня, напевая что-то, непринуждённо прохаживалась по квартире. Можно было подумать, она чувствует себя здесь как дома, но Лужин прекрасно сознавал, что между ними была ещё слишком большая дистанция и его невеста едва ли могла в такой короткий срок действительно по-настоящему освоиться в его квартире, в которой, кстати сказать, успела до того побывать всего несколько раз. Значит, она ломала перед ним комедию. Это-то и настораживало Лужина. 

— Сделать тебе кофе? — спросила Дуня беззаботно.

— Нет, кофе я не пью. У меня от него потом голова целый день раскалывается. Приготовь лучше чай. С молоком. И принеси мне, пожалуйста, в кабинет. 

Пётр Петрович как старый холостяк терпеть не мог, когда кто-то хозяйничал на его кухне. Но для Дуни, которая в скором будущем, как он надеялся, должна была перенять у него всю домашнюю работу, Лужин делал исключение.

"Пусть привыкает, — думал он, — да и мне надо привыкнуть".

Через несколько минут Дуня легко, как бабочка, впорхнула в Лужинский кабинет и поставила поднос с двумя изящными фарфоровыми чашками на письменный стол перед Петром Петровичем, восседающим за ним в высоком кожаном кресле. Спохватившись, что она забыла про молоко, Дуня снова удалилась на кухню и, вернувшись в кабинет с маленьким серебряным кувшинчиком, стала проворно разливать молоко по чашкам. Наблюдая её движения, Лужин думал: 

"Лучшую посуду из серванта взяла. Кто её просил?... И как она одета? Марфа Петровна ещё говорила: из нуждающейся семьи. Может она думает: я ей тоже такие шмотки покупать буду?.. И вообще, эта талия, эти бёдра, это лицо как из журнала — кому всё это нужно?.."

Дуня оглянулась по сторонам, не зная куда сесть. Лужин указал ей на низенькую скамеечку у его ног. Дуня опустилась на неё и снова осмотрелась вокруг. С её перспективы высокие книжные шкафы, в которых среди стоявших плотными рядами книг особенно выделялись красные и зелёные переплёты с надписями "Ленин", "Маркс", "КПСС", выглядели особенно величественно, почти монументально.

— У тебя обширная библиотека, — сказала она наконец.

— Да, — не без гордости ответил Лужин, отхлёбывая чай. — Всё сам собирал.

— Правда? — немного рассеянно изумилась Дуня.

— Конечно. У моих родителей я вообще никогда ни одной книги не видел. Им не до книжек было, лишь бы прокормиться. Послевоенные годы, сама понимаешь. Отец на железной дороге работал, а мать на ткацкой фабрике. Я всего исключительно сам добился: сначала после восьмого класса тоже работать пошёл, потом окончил вечернюю школу, поступил на рабфак. Учился, работал, да ещё комсомольским активистом был. Не то что нынешняя молодёжь — всё на готовенькое хотят...

Дуня не нашлась что ответить и решила переменить тему.

— Да, кстати, ты обещал посмотреть статьи моего брата, — сказала она. — У меня они сегодня с собой.

Дуня поспешно вышла в коридор и, вернувшись со своей соломенной сумкой, достала из неё толстую бумажную папку.

— Родион сегодня был у меня, — проговорила она, прижимая папку к груди. — У него, к сожалению, довольно тяжёлый характер. И вообще, он чересчур чувствительный. С ним трудно общаться, но человек он очень талантливый. 

— Дай-ка посмотреть, — Лужин надел очки и протянул руку к папке. — Так-так, — проговорил он, рассматривая испачканный грязными пятнами титульный лист. — Ницше. Тема не самая новая и не самая перспективная.

— Но у него к этому совершенно особенный подход. Здесь собраны несколько статей, которые должна лечь в основу его диссертации. Можно было бы опубликовать для начала хотя бы некоторые отрывки в университетском "Философском бюллетене". А там бы на него обратили внимание. Ты бы его, конечно, тоже порекомендовал кому надо.

— Порекомендовать-то я могу, но вот оправдает ли он мои рекомендации? — заметил Лужин, рассматривая содержимое папки. — Насколько я помню, он у меня уже два раза экзамен не сдал. Ему отчисление грозит, а не научная карьера. 

— Ах, ты же знаешь: не все гениальные люди отличались прилежанием. Неужели ты хочешь, чтобы из-за какого-то экзамена по истории КПСС наука потеряла такого человека?

Услышав это, Лужин изумлённо поднял свои глаза на Дуню, всё ещё продолжавшую стоять перед ним по другую сторону стола.

— История КПСС — это основа, — медленно проговорил он. — К коммунистической партии можно относиться как угодно, но вычеркнуть её из истории никому уже не удастся. 

— Ну да, конечно, — немного дерзко заметила Дуня и, опустившись на свою низенькую табуреточку, достала из сумки пачку сигарет. — Мне можно взять пепельницу?

— У меня нет пепельницы. Я не курю и не люблю, чтоб в моём присутствии курили. У меня больное сердце. Я уже не говорю о том, что девушке в твоём возрасте вообще некрасиво курить...

— Ладно, ладно, — нетерпеливо проговорила Дуня, убирая сигареты в сумку. — Скажи лучше: согласен ты спокойно прочитать статьи и дать Родиону шанс? В конце концов, он должен скоро стать твоим родственником.

— Посмотрим, — сказал Лужин, захлопывая папку. — Экзамен ему, конечно, в любом случае придётся пересдать. Впрочем, если он хочет знать, как ему лучше к нему подготовиться, пусть сам приходит ко мне. Мы поговорим с ним как родственники, а там увидим.

— Я не знаю, сможет ли он прийти, — нерешительно промолвила Дуня.

— Почему нет? Ты же говорила, что он у тебя сегодня был. Значит вы помирились, и ничто теперь не мешает ему пообщаться с будущим мужем своей сестры. 

— Да... нет.., — замялась Дуня. — Он завтра опять уезжает в колхоз и вернётся, наверное, только в следующие выходные.

— Ну вот, пусть в следующие выходные и приходит.

— Дело в том, что, — Дуня потупила глаза, — как я уже говорила, Родион — человек очень чувствительный. Многие вещи он воспринимает без всяких оснований как-то преувеличенно. Так уже всегда было. Поэтому, мне кажется, он не решится сам просить тебя ему помочь. Это может уязвить его гордость при всём его уважении к тебе. 

Лужин немного нахмурился, желая, видимо, показать, что предполагаемое уважение Раскольникова ему абсолютно безразлично. Но Дуня продолжала:

— Будет лучше, если ты сам первый придёшь к нему.

— Я должен к нему прийти? — удивился Лужин.

— Почему нет? Тебе это в твоём положении ничего не стоит. Твоё самолюбие здесь пострадать никак не может. Ведь ты придёшь к нему как сильный к слабому, чтобы протянуть ему руку помощи, наставить его на путь истинный. Разве это не благородно?

Лужин задумался.

— Что ж, это неплохая идея, — сказал он наконец. — У меня за плечами большой опыт, в том числе и воспитательной работы. Я думаю, я смогу правильно поговорить с твоим братом. Почему бы мне, действительно, не сделать первый шаг, если он у вас такой дикарь?

— Да-да, — кивнула Дуня, — он потом сам будет тебе благодарен. Только постарайся, пожалуйста, с ним не очень резко сначала...

— Я считаю, что с некоторыми молодыми людьми как раз нужно порезче, а то они не поймут, — заметил Лужин. 

— Но он не такой, — возразила Дуня. — К нему необходимо сначала найти подход по-хорошему, вызвать у него доверие. Понимаешь? Зато потом ты можешь полностью на него рассчитывать. Я бы хотела, чтобы ты стал для него чем-то вроде старшего друга, который направляет его как в науке, так и в жизни. 

— Ну хорошо, хорошо, — проговорил Лужин, которому всё это очевидно нравилось. — Я зайду к нему в следующее воскресенье. Предупреди его и дай мне адрес.

Дуня по-детски захлопала в ладоши:

— Я так горжусь тобой, что ты у меня такой добрый и всем помогаешь!

— Кстати о помощи, — скромно заметил Лужин. — Как и обещал, я позвонил по поводу твоей мамы. На следующей неделе её переведут в санаторий в Репино. Там лучшие врачи, а одного я сам лично знаю. Так вот, я его предупредил, что приедет моя будущая тёща...

— Да ты у меня просто гений! — радостно воскликнула Дуня. 

Лужин с удовольствием отметил, что её радость на этот раз была абсолютно искренней. Но в то же время у него возникли опасения, не проявил ли он себя только что особенно щедрым, не додумается ли его будущая жена злоупотреблять его добротой? Поэтому он откашлялся и проговорил холодным тоном:

— Мне сейчас надо заниматься. Если хочешь, можешь посидеть в другой комнате. Может быть, мы вечером выйдем погулять, а потом я отвезу тебя домой. 

Дуня кивнула головой, но почему-то медлила покидать Лужинский кабинет. 

— Тебе что-нибудь надо? — спросил Пётр Петрович. — Можешь посмотреть телевизор или почитать книги.

— Если можно, — попросила Дуня с застенчивой улыбкой, — я приму у тебя ванну. Я всю жизнь мылась только в бане, но ванна — это совсем другое. Туда так приятно забраться и просто полежать в пене, знаешь? Я в фильмах видела, ну и у знакомых пробовала несколько раз. Ведь ты не возражаешь?

— Да нет, нет, — проговорил удивлённый Лужин. — Если тебе хочется...

Довольная Дуня упорхнула из кабинета, оставив Лужина наедине со своими книгами и бумагами. В ванной комнате она отыскала флакон с "пеномоющим средством", как гласила этикетка, и наполнила ванну. Сбросив с себя одежду, Дуня с наслаждением погрузилась в тёплую воду. Белоснежные комочки пены, сверкая всеми цветами радуги в свете электрической лампочки, ласкали её кожу. Вытянувшись в ванне, Дуня радостно думала о том, что вскоре сможет совершать эту процедуру хоть каждый день, если захочет, и вообще будет хозяйкой в этой просторной, комфортабельной квартире.

Внезапно она услышала, как кто-то позвонил в дверь. Дуня вздрогнула. Кого мог Лужин пригласить сегодня без её ведома? Послышались шаги Петра Петровича, который шёл открывать. Он поприветствовал кого-то, ему ответили. Дуня вздрогнула снова: это был голос МК. Она не могла ошибиться: его мягкая, немного театральная манера говорить, выделяя особо важные слова выразительными паузами, запечатлевалась в памяти каждого, кто когда-либо разговаривал с ним. Голоса постепенно удалились: видимо, Лужин пошёл с ним в комнаты.

"Как он вообще додумался пустить МК к себе в квартиру? Он ведь прекрасно знает, чтО этот негодяй написал про меня в газете, — думала Дуня. — Хотя чего это я, собственно говоря, беспокоюсь? Ведь я же решила относиться к нему снисходительно. Он теперь сам пострадал от своей подлости даже больше, чем заслуживал. Мне его нечего бояться. Кто знает, может, Лужин затем и позвал его к себе, чтобы поговорить о его отчислении или ещё о каких-нибудь там дисциплинарных мерах?"

И всё же Дунино пребывание в ванной было довольно сильно омрачено. Одно сознание того, что МК находится тут, в одной с ней квартире, приводило её в беспокойство и мешало расслабиться. В то же время, она не хотела покидать ванную комнату прежде, чем МК закончит свой визит, чтобы лишний раз не встречаться с ним. Но тот, видимо, и не собирался уходить. Через полчаса у Дуни лопнуло терпение. Она смыла с себя душем мыльную пену и, достав из подвесного шкафа белоснежное, пахнущее стиральным порошком полотенце, тщательно вытерла своё покрытое лёгким бронзовым загаром тело и вьющиеся, спадающие на плечи тёмно-каштановые волосы. Натянув на себя джинсы и жёлтую кофточку, Дуня решительно вышла в коридор. 

Из кабинета раздавались голоса, приглушённые массивной, отделанной деревянными плитками дверью. Резко распахнув её, Дуня вошла в кабинет. На подоконнике у раскрытого окна, закинув ногу на ногу, сидел МК и курил, стряхивая пепел в непонятно откуда взявшуюся пепельницу, стоявшую у него на коленях. Его лицо было, как всегда, гладко выбрито, курчавые светлые волосы аккуратно приглажены. Пётр Петрович располагался рядом в своём кожаном кресле, чуть отодвинувшись от стола, и рассматривал вместе с ним какие-то бумаги. Увидев Дуню, МК ничуть не смутился, на его губах даже заиграла уже знакомая Дуне, несколько ироническая улыбка. 

— А вот, Пётр Петрович, и ваша очаровательна невеста собственной персоной, — обратился он к Лужину. 

— Вы, я так полагаю, знакомы? — спросил Лужин. 

— Знакомы, — ответил МК, туша свою сигарету в пепельнице, в которой уже лежало несколько окурков. — Только, к сожалению, давно не виделись. Приятно встречать старых приятелей.

Он приблизился к Дуне и протянул ей руку. Дуня растерянно подала ему свою. Но вместо рукопожатия МК приблизил Дунину руку к своим губам и внезапно ухватил зубами её безымянный палец так, что Дуня чуть не вскрикнула от боли. Однако с перспективы Лужина, к которому МК стоял спиной, всё выглядело совершенно безобидно, будто он просто запечатлел на её руке формально-вежливый поцелуй. 

— Ладно, не буду вам больше надоедать, — тут же заторопился МК. — Иначе ваша будущая супруга рассердится на меня за то, что я и в ваше свободное время не могу оставить вас в покое.

— Ну хорошо, — согласился Лужин, обмениваясь с ним рукопожатием. — На сегодня достаточно поработали. Если ты в понедельник придёшь пораньше в университет, мы обсудим твой проект до конца. 

— Спасибо, Пётр Петрович, — сказал МК, выходя в коридор. 

— Это тебе спасибо, — проговорил Лужин, похлопывая его по плечу. — Я уже и не знал, кому доверить издание нового номера. 

МК ещё раз кивнул Лужину и, уже стоя в дверях, произнёс, заглянув на этот раз в лицо Дуне:

— Мы ещё увидимся.

— Постой, постой, — задержал его Лужин и, вернувшись в свой кабинет, снова вышел оттуда, держа в руках папку со статьями Раскольникова. — Вот, поручаю тебе, как новому редактору "Философского бюллетеня", оценить эту работу. Если она заслуживает внимания, тогда приготовь отрывки для следующего номера. Я их потом просмотрю.

МК с улыбкой завладел папкой и, прежде чем Дуня успела что-то возразить, зашагал прочь по лестнице.

Глава тринадцатая. Урок плаванья

На следующее утро Дуня сидела с Марфой Петровной в просторной кухне Свидригайловской квартиры. На столе перед ними лежал заграничный журнал мод. Марфа Петровна с вдохновением перелистывала страницы и то и дело обращала Дунино внимание на какое-нибудь особенно восхитившее её подвенечное платье:

— Что ты скажешь, Дуняша, про эту модель? Открытые плечики, тебе ужасно пойдёт. Ты в нём будешь как принцесса. Или вот на это посмотри, с розовым оттенком. 

Дуня рассеянно пожала плечами. 

— Да тебе неинтересно что ли? — удивилась Марфа Петровна. — Нам ведь завтра в ателье заказывать. Нельзя же ошибиться в таком деле. Я вот, например, своё свадебное платье до сих пор храню. Я помню, тогда в моду как раз вошли совсем коротенькие, но я не могла надеть: у меня ноги всегда были немного толстоваты. Вот мы с моей мамой и выбрали мне модель подлиннее. Но всё равно было очень роскошно. Я никогда не забуду этот день — самый прекрасный в моей жизни, — она вздохнула. — Вот ты, Дуняша, с твоей фигурой могла бы себе позволить и мини-платьице, но теперь такие уже не носят... Да ты сегодня как будто не в себе. Не слушаешь совсем, что я тебе говорю. Что случилось?

— Я вчера была у Петра Петровича, и у нас вышло что-то вроде ссоры.

— Этого не может быть! — испугалась Марфа Петровна. — Ты же такая сдержанная, благоразумная девушка, да и у Пети золотой характер. Я уверена, он любит тебя всей душой. В самом деле, как может он не любить такое прелестное, такое юное существо, которое просто создано для того, чтобы украсить его жизнь. Если что-то и произошло, то это наверняка недоразумение.

— Ах, Марфа Петровна, разве я требую от него какой-то особенной любви? Это не может прийти так сразу. Но на элементарное уважение я ведь имею право рассчитывать, как вы считаете?

— Да разве он тебя не уважает, Дуня? — изумилась Марфа Петровна. — В чём же это выражается?

— Хотя бы в том, что он принимает у себя дома человека, который мне не просто отвратителен, но который, по-моему, поставил себе целью навредить мне любым способом.

— Да о ком ты говоришь?

— Об МК, том самом журналисте, если так можно выразиться, который написал про меня известную вам статейку.

— Ах этот... Но зачем он понадобился Пете?

— Представьте себе, Марфа Петровна, Пётр Петрович собирается сделать его редактором "Философского бюллетеня". А это ещё, может, и получше, чем университетская газета, из которой его выгнали за ту историю.

— Но, Дуня, не надо так волноваться. Говоря по справедливости, что касается той статейки, я сама была виновата. А этот мальчик просто подхватил всё, что я ему тогда сгоряча наговорила, ну и присочинил ещё, конечно, кое-чего. Журналисты так всегда делают. Так что ты напрасно считаешь его своим личным врагом. Теперь, когда всё выяснилось, твоя репутация полностью восстановлена и его наказали, по крайней мере символически, не стоит держать на него зла. Если Пётр Петрович доверил ему какую-то работу, значит этот молодой человек действительно обладает какими-нибудь важными качествами...

— И я даже знаю какими, — подхватила Дуня. — Главное его качество — приспосабливаться где угодно и к кому угодно. Вот и к Петру Петровичу точно так же подлизался. К тому же "Философский бюллетень" — это совсем не его профиль. Он ведь у нас больше по фельетонам специализируется. 

— Я думаю, Петру Петровичу наверняка виднее, — возразила Марфа Петровна.

За стенкой раздавался бодрый голос ведущего "Утренней почты": Свидригайлов в гостиной смотрел телевизор. Дуня опустила глаза, взглянула украдкой на безымянный палец правой руки, на котором ещё ясно обозначалась красная полоска от зубов МК, и вздохнула.

— Это бы ещё ничего, — проговорила она. — Но меня окончательно вывело из себя то, что профессор отдал ему рукопись моего брата. Предполагалось, что Пётр Петрович сам внимательно прочитает этот манускрипт. Я рассчитывала, что увидев, какой талант скрывается в Роде, он обязательно поможет ему остаться на кафедре. Он уже почти согласился подготовить отрывки из Родиных статей для публикации в "Философском бюллетене". И вот теперь, не посоветовавшись со мной, Пётр Петрович перепоручил всё этому идиоту МК, который, кроме всего прочего, в философии понимает ровно столько же, сколько я в электротехнике... Кто знает, что он сделает со статьями Родиона? Но профессор и глазом не моргнул, когда я потребовала от него тотчас же забрать манускрипт назад. Он заявил, что нельзя смешивать работу и личные отношения и что он не может себе позволить из-за какого-то каприза своей невесты отменить только что принятое решение. 

— Да, это, конечно, немного грубо сказано, — согласилась Марфа Петровна. 

— И это ещё не всё, — продолжала ободрённая Дуня. — Представляете себе: когда мы вдвоём с Петром Петровичем пили чай у него в кабинете и я захотела покурить, он запретил мне, сказал, что у него даже пепельницы нет, и пожаловался на больное сердце...

— Но ведь это правда — у него действительно больное сердце.

— Я и не спорю. Но зато когда к нему пришёл его драгоценный МК, Пётр Петрович разрешил ему курить и даже нашёл для него пепельницу. Как вам это нравится? Когда я его потом спросила, в чём причина такой внезапной терпимости, он ответил, что МК ведь мужчина и пришёл работать, а не просто так. Интересная логика, да? И заметьте — какая безупречная галантность!

— Петю, конечно, нельзя назвать идеальным джентельменом, — кивнула Марфа Петровна. — Ну такой вот он человек. Иногда это, знаешь, даже лучше — прямо, без церемоний. Вот, например, мой Аркадий перед нашей свадьбой был полной противоположностью Петру Петровичу. На руках меня носил, хотя я никогда красавицей не была, не то что ты. А теперь вот чем эта его влюблённость обернулась... Петя на такое никогда бы не был способен, я уверена. Он человек глубоко порядочный. Ты за ним как за каменной стеной будешь, Дуняша. На коленях перед тобой он стоять, конечно, не будет, но и в обиду никому не даст. 

Дуня взглянула ещё раз на свой покрасневший палец, но промолчала.

В кухню вошёл Свидригайлов. Стараясь не глядеть ни на Дуню, ни на свою жену, он начал набирать воду в чайник.

— Ты же видишь, что мы тут разговариваем, — нетерпеливо заметила ему Марфа Петровна. 

— Вы можете пойти в гостиную, — неохотно отозвался Свидригайлов, ставя чайник на огонь. 

— Ну ладно, — недовольно проговорила Марфа Петровна. — Мы сейчас с Дуней всё равно собирались ехать в бассейн. Позвони своему шофёру. 

Однако Свидригайлов не торопился выполнить поручение жены. Не спеша, вымыл он две стоявшие в раковине чашки, тщательно вытер их полотенцем и лишь после повторной просьбы Марфы Петровны снял трубку висевшего над холодильником телефона и набрал номер своего шофёра.

— Мы будем готовы через полчаса, — бросила ему Марфа Петровна и увела Дуню в спальню, где собиралась продемонстрировать ей свой новый купальник.

Рассеянно наблюдала Дуня за тем, как Марфа Петровна, облачившись в обновку прохаживалась из угла в угол, время от времени принимая ту или иную эффектную позу, заимствованную у манекенщиц. 

— Тебе нравится? — спросила она наконец Дуню.

— Да, вам очень идёт эта... — Дуня чуть было не сказала "эта цветная тряпка", что на самом деле давало довольно точную характеристику того, что надела на себя Марфа Петровна, но она вовремя опомнилась и поправила себя: — Этот купальник.

— Ну и прекрасно, — Марфа Петровна стала снова переодеваться в своё платье.

Дуня заметила у неё на груди и на спине ещё не полностью зажившие красные рубцы.

"Какой ужас! — подумала она. — Я никогда не позволю с собой такого сделать... Да разве я уже не позволила? — она снова украдкой осмотрела свой покрасневший палец. — И это ведь ещё только начало..."

Марфа Петровна, закончив переодевание, напудрила перед зеркалом лицо, собрала в сумку свои вещи и, выглянув в окно, сказала:

— Ну вот, машина уже подъехала. Пойдём, Дуня!

Уже в коридоре, будто о чём-то спохватившись, Марфа Петровна позвала Свидригайлова и, когда тот вышел из кухни, объявила ему, что собирается вернуться "очень поздно". Свидригайлов снова скрылся в кухне, захлопнув за собой дверь и так ничего ей на это не ответив.

— Аркадий боится мне надоедать, — объясняла она Дуне, когда они спускались по лестнице. — Хочет быть теперь как можно более незаметным.

Шофёр с важным видом прогуливался возле машины, будто это он заказал Марфу Петровну с Дуней к подъезду, а не они его. Сдержанно поздоровавшись с ними, он открыл дверцы чёрной Волги и пропустил своих пассажирок вовнутрь, на заднее сидение. Дуне пришло в голову, что так вот наверняка голливудские артисты садятся в свои лимузины, разъезжаясь по домам после раздачи Оскаров.

Было жарко, и Марфа Петровна приоткрыла окна. Дуня с любопытством выглядывала наружу: она ещё не привыкла к прогулкам на автомобилях и не без радостного удивления обнаруживала теперь, что знакомые улицы выглядят из окна машины как-то совсем по-другому. Когда они стояли на перекрёстке, шофёр поправил зеркало. Теперь он мог лучше видеть обнажённые до середины бедра дунины ножки, обутые в красные босоножки на высоком каблуке.

— Я думаю всё же, мы выберем кремовую модель, — вернулась Марфа Петровна к разговору о подвенечном платье. — Это будет смотреться очень симпатично. Как ты считаешь?

— Да-да, — весело подтвердила Дуня, которая по-детски радовалась тому, что машина ехала теперь так быстро и ветер обдувал ей лицо.

Шофёр, заметив это, ещё больше прибавил скорость.

— Потише, потише, — обратилась к нему Марфа Петровна. — А то вы нас не довезёте.

Дуня почему-то рассмеялась, заразив своим смехом шофёра и, в конце концов, саму Марфу Петровну.

Машина остановилась напротив входа в бассейн. Женщина на вахте сразу же узнала Марфу Петровну и, почтительно с ней поздоровавшись, пропустила их с Дуней внутрь, не спросив абонемента.

Они стали подниматься по широкой мраморной лестнице, которая вела к раздевалкам.

— У меня на сегодня назначено индивидуальное занятие с учителем плаванья, — сказала Марфа Петровна. — Если хочешь, мы можем позаниматься вместе.

— Да нет, спасибо. Я умею плавать, — ответила Дуня.

— Будто я не умею, — обиделась Марфа Петровна. — Вернее, я раньше тоже думала, что умею. Плавала хоть бы что, даже ныряла. А потом оказалось, что я всё не по правилам делала. Здешний тренер ещё давно моё внимание на это обратил. Мы вот уже пять лет различные стили изучаем — брас, кроль и так далее. Теперь я хоть и немного медленнее плаваю, но зато за техникой слежу. И с каждым занятием, кстати, понимаю, сколько я ещё не знаю и не умею. Ну что, хочешь со мной поучиться?

— Да нет, Марфа Петровна, я уж как-нибудь сама, — заверила её Дуня.

Они разошлись по раздевалкам.

Когда Дуня в голубом купальнике, с заколотыми наверх волосами вышла к разделённому на дорожки бассейну, Марфа Петровна в своей "цветной тряпке" и в резиновой шапочке уже стояла по пояс в воде и в соответствии с указаниями тренера делала в воздухе какие-то движения руками.

Дуня, оглядевшись по сторонам, направилась к вышке. Когда ей случалось бывать на озере или на речке, она любила нырять в воду с какого-нибудь возвышения, и теперь ей не терпелось попробовать свои силы в бассейне, спрыгнув с настоящей вышки. Поднимаясь по лестнице, Дуня могла наблюдать за Марфой Петровной. Та осторожно ложилась в воду на руки тренера и нерешительно семенила ногами. Трудно было поверить, что она когда-то действительно умела плавать. Дуня оглядела сверху ещё раз весь бассейн и без колебания прыгнула вниз.

Глава четырнадцатая. Пещерный человек

Koстя проснулся на следующее утро с сильной головной болью. Было уже около двенадцати. Он вылез из своей кровати, натянул брюки и спустился вниз. Вчерашняя вечеринка оставила в гостиной отчётливые следы: мебель была сдвинута, на полу валялись окурки и пустые бутылки. На диване спал Володя.

"И у него ещё хватило наглости остаться тут ночевать", — подумал Костя и, решительно приблизившись к своему гостю, начал трясти его за плечо.

Володя недовольно заворочался и, протирая глаза, попытался нащупать валявшиеся на полу очки.

— Вставай, тебе пора идти, — сообщил ему Костя. — Электричка уходит через полчаса. Ты ещё успеешь.

— Во-первых, доброе утро, — сказал, потягиваясь, Володя. — А во-вторых, я, когда просыпаюсь, сначала умываюсь и завтракаю, а потом уже куда-либо иду.

— Ну ладно, — согласился Костя, который не ожидал от Володи такой добродушной реакции. — Можешь позавтракать у меня, если хочешь. Но тогда ты должен помочь мне привести квартиру в порядок.

Костя сам удивился перемене, которая произошла в его настроении по сравнению со вчерашним днём. Все семейные катастрофы перестали казаться ему такими уж страшными, отодвинулись как-то на второй план, будто они были всего лишь частью некогда увиденного фильма, впечатление от которого уже начало стираться. Теперь Костя ощущал в себе какой-то внутренний подъём, ему хотелось действовать и приводить всё вокруг себя в движение, не вдаваясь в абстрактные размышления.

Во время уборки согласившийся помогать Володя был скорее помехой. Вся его помощь заключалась в том, что он периодически возникал то тут, то там с каким-нибудь предметом в руках, мешая Косте пройти. Но Костя не сердился на него: физическая работа доставляла ему теперь почти удовольствие. Даже головная боль начала проходить. Однако выглянув в окно и увидев, что клумба перед крыльцом полностью измята и среди погнутых гладиолусов лежат обрывки белого пеньюара Марфы Петровны, Костя ужаснулся: 

— Господи, что же здесь вчера произошло?

Володя только пожал плечами:

— Вечеринка всё-таки. Я сам не видел, но когда люди выпьют, всякое случается. Могло бы быть и намного хуже.

Костя, спустившись во двор, начал, как мог, распрямлять поникшие цветы и вытаскивать из-под их листьев грязную шёлковую материю. Вдруг он остановился.

— Посмотри, здесь кровь, — обратился он к наблюдавшему за ним из открытого окна Володе. 

— Ну и что? Вроде, все живы-здоровы отсюда ушли, — заверил его Володя. — Так что нечего и беспокоиться.

— Всё-таки странно...

— Ну так позвони в милицию, — Володя отошёл от окна.

Костя после некоторого колебания продолжил свою работу. Когда клумба приняла, если и не прежний, то, по крайней мере, менее опустошённый вид, он вернулся в дом, где Володя уже прохаживался по кухне в ожидании завтрака.

— Я сделаю себе яичницу с ветчиной, — сообщил Костя.

— Мне тоже, — Володя сел за стол и достал сигарету.

— Ты не мог бы не курить в доме, — холодно попросил его Костя. — У меня и так со вчерашнего дня голова раскалывается.

Костя ожидал, что Володя выйдет курить на крыльцо, но тот убрал сигарету и остался на своём месте. Приготовляя завтрак, Костя чувствовал на себе внимательный Володин взгляд, от которого ему становилось как-то тревожно. 

"Скорей бы он уже уехал", — мелькнуло у него в голове.

За завтраком они сидели друг напротив друга по оба конца длинного кухонного стола. Костя несколько раз украдкой пытался заглянуть Володе в глаза, проверяя, способен ли он на это после того, что случилось накануне. Но Володя теперь сам отводил от него взгляд, а, может быть, он просто был слишком занят едой. Так или иначе, Костя начинал уже почти испытывать угрызения совести от того, что так грубо пытался этим утром выпроводить его, едва тот открыл глаза. Поэтому теперь он попытался обратиться к нему в как можно более мягком тоне:

— Ты ведь знаешь, где станция? Поезда ходят каждые полчаса, идти отсюда двадцать минут. 

— Да-да, — кивнул Володя. — Только идти мне некуда.

— А домой? — растерялся Костя.

— Я месяц жил у одного своего знакомого, который был в отпуске. Вчера он вернулся.

— А раньше? — на лице у Кости выражалось неподдельное участие.

— Ну ещё у кого-то жил. Не всё ли равно?

— У меня ты не можешь остаться, — осторожно заметил Костя. — Родители могут приехать, сам понимаешь.

— А когда они приедут? — спросил Володя.

— Теперь, наверное, не скоро, — признался Костя после некоторого размышления.

— Ну вот видишь, — почти безучастно произнёс Володя, не отрываясь от тарелки с яичницей.

— К тому же мне надо сейчас много заниматься. У меня на следующей неделе начинаются вступительные экзамены в университет.

— Я не буду тебе мешать, — заметил Володя с таким видом, будто считал на этом вопрос о дальнейшем пребывании у Кости решённым в свою пользу. 

Пока Костя подбирал в уме подходящую фразу, которая должна была убедить Володю в том, что ему всё-таки ни в коем случае нельзя у него оставаться, Володя закончил свой завтрак, отодвинул от себя пустую тарелку и вышел курить на улицу. Вероятно, он истолковал Костино молчание как знак окончательного согласия, если таковое ему вообще требовалось.

Костя вышел в гостиную и, наблюдая через полуоткрытую входную дверь за курящим на крыльце Володей, всё ещё надеялся найти в себе мужество выпроводить его из своего дома. Но поскольку нужные слова так и не пришли ему на ум, он решил просто заниматься своими делами, по возможности не обращая на непрошеного гостя никакого внимания.

"В конце концов, — надеялся Костя, — он сам поймёт, что никому здесь не нужен".

Когда Володя докурил сигарету, Костя показался на пороге со спортивным рюкзаком за плечами и со связкой ключей в руках.

— Ты куда? — спросил Володя.

— На пляж, — коротко ответил Костя, запирая дверь.

— А что, хорошие здесь пляжи? — поинтересовался Володя.

— Я знаю один хороший.

— Ну тогда я с тобой.

Костя ничего не ответил, и Володя последовал за ним. Покинув дачный участок через калитку, они пересекли дорогу и углубились в сосновый лес. В лесу царила абсолютная тишина, слышалось только пение птиц и хруст сухих веток под ногами. Белка перебежала им дорогу. Костя остановился, провожая её взглядом. Володя подождал, пока его спутник продолжит свой путь, и снова тронулся за ним следом.

Они вышли к небольшой бухте. Кругом не было видно ни души. Море катило на берег свои беспокойные волны. Костя положил рюкзак на песок у самой воды, сбросил с себя одежду и, оставшись в одних плавках, с разбега окунулся в воду. Володя снял только рубашку и, оставаясь на берегу, наблюдал за плывущим Костей, который постепенно превращался в точку и становился почти совсем неразличимым.

Когда Костя, весь мокрый и довольный, вернулся на берег, Володя лежал на песке и чертил перед собой палочкой какие-то узоры. 

— Ты так и не купался? — удивился Костя, вытираясь полотенцем.

— Да я всё равно не умею, — ответил Володя.

— Правда? Так ты научись, это очень легко.

— А зачем? — пожал плечами Володя, не отрываясь от своих узоров.

Костя не нашёлся, что ему ответить.

— Что это ты там рисуешь? — спросил он Володю, ложась рядом с ним на песок.

— Я не рисую, я пишу. Это стихи. Только что пришли мне в голову. 

Костя приблизил своё лицо к начертанным в песке причудливо изогнутым буквам.

— Это так прекрасно, — сказал он наконец. — Неужели ты их прямо сейчас сочинил?

Володя ничего не ответил и дописал ещё одну строчку.

— У тебя есть с собой бумага? — засуетился Костя. — Надо же записать как следует. А то ты их потом забудешь. 

— Ну и что? Ты ведь их прочитал, этого достаточно. Эти стихи я написал только для тебя.

Костя покраснел.

— Всё же надо записать, — проговорил он. — Вдруг я сам захочу перечитать, — прибавил Костя, отворачиваясь от Володи.

— Ну если хочешь, я тебе дома запишу, — согласился Володя.

Костя перевернулся с живота на спину и после некоторой паузы снова начал разговор:

— Скажи, Володя, я давно хотел тебя спросить... Как ты пишешь свои стихи?

— Тебя это действительно интересует?

— Да, очень.

— Это трудно объяснить. Сначала в голове образуется такая белая пропасть. Вроде "Чёрного квадрата", только в негативе. Потом она незаметно засасывает тебя, и на её дне ты видишь различные картины, которые как на цепочке тянут за собой соответствующие слова.

— Странно, — проговорил Костя, — я никогда не испытывал ничего подобного.

— Разве ты тоже пишешь стихи?

— Нет, не стихи, но я рисую, вернее, рисовал раньше. Так вот, у меня это совсем по-другому: ничего не приходит откуда-то из внеоблачных сфер, всё берётся прямо из конкретной жизни, то есть из моих чувств к тому, что со мной происходит.

— Интересно, интересно, — Володя вскинул на него глаза, — А теперь ты что ли больше не рисуешь?

— Теперь нет времени. Надо готовиться к экзаменам. 

— Ты куда поступаешь-то?

— На юридический.

Володя рассмеялся:

— Не могу представить тебя юристом.

— Ты меня ещё плохо знаешь, — обиделся Костя. — Но если честно, я себе сам это с трудом представляю.

— Отец что ли посылает?

Костя ничего не ответил.

— А зачем тебе надо к экзаменам готовится? — продолжал Володя. — Разве твой папа не может взятку там дать или через связи?..

Володино лицо выражало одновременно насмешку и презрение, но Костя не глядел в его сторону.

— Может, — подтвердил он. — И меня, конечно, обязательно примут. Но он, — Костя старался избегать теперь слово отец, — хочет, чтобы я на экзамене, помимо всего, себя с самой лучшей стороны показал. Ему приятно, что его сын сам по себе поразит экзаменаторов своими отличными знаниями. Кстати, именно потому, что у него там связи.

— И ты, конечно, хочешь доставить ему это удовольствие? — иронически заметил Володя.

— А тебе какое дело? — огрызнулся Костя. — Может, и не хочу, но я уже всё равно почти всё выучил. Так что теперь это не имеет значения, — он резко поднялся и снова побежал в воду...

Вечером Костя и Володя сидели на широком диване в гостиной. Володя держал в одной руке сигарету, в другой — папку с Костиными рисунками, которые он рассматривал при свете нескольких свечей, стоявших перед ним на журнальном столике. Костя старался то заглянуть ему через плечо и установить, какой именно рисунок теперь лежит перед ним, то прочитать на его лице ту или иную реакцию.

— Посмотри, не осталось со вчерашнего дня что-нибудь выпить, — предложил ему Володя, не отрываясь от рисунков.

Костя, то и дело оглядываясь на Володю, подошёл к наполовину опустошённому бару и, достав оттуда бутылку ликёра, налил ему стакан. Володя, не поднимая на него глаз, протянул ему свою сигарету и взял вместо неё в руку стакан. Усевшись перед ним на пол, Костя затянулся от его сигареты и стал снова нетерпеливо заглядывать ему в лицо. Володя поставил стакан на журнальный столик, снова взял у Кости сигарету и наконец-то удостоил его взглядом.

— Ну как? — Костя подёргал его за рукав.

— В этом есть что-то дикое, — ответил Володя. — Похоже на рисунки пещерных людей.

— Это похвала или наоборот? — Костя обиженно прикусил нижнюю губу. 

— Это так, первое впечатление. Особенно мне нравится вот эта картинка. Такой радостный жёлтый фон и совершенно неподходящие к нему чёрные изломанные линии. Они будто убегают от кого-то. В этом есть какая-то загадка...

— Никакой загадки нет. Они убегают от жёлтого цвета, — объяснил Костя, — потому что его слишком много. Им просто страшно, что вокруг слишком светло... Со мной это было в детстве: многие боятся темноты, а я боялся слишком яркого света. Может быть, потому, что у нас в квартире постоянно во всех комнатах горел свет. Знаешь, у меня было всё время ощущение какой-то незащищённости, и в то же время мне казалось, что кто-то беспрерывно наблюдает за мной. Теперь это, конечно, уже давно прошло... Почти...

Володя внимательно слушал его.

— Почему ты не бросишь всё и не займёшься одним рисованием? — спросил он.

— Ах. Ты, наверное, шутишь. Я же никогда не учился, и это, конечно, чувствуется. Кому нужны рисунки пещерных людей? — Костя горько усмехнулся и опустил глаза.

— Тебе самому это нужно. Помнишь, что я вчера говорил? Есть люди, которым никогда не дано узнать, что такое свобода. Если ты хочешь быть одним из них, то я не стану тебе мешать: поступай в свой институт, позволяй другим решать твою судьбу. Но потом ты пожалеешь об этом: пещерный человек, который живёт в тебе, не выдержит всех этих прожекторов большой карьеры, направленных в твою сторону. Он умрёт, и вместо него в твоей душе останется только пустота. Так что, пока не поздно, бросай всё к чёрту и беги с ним в пещеры.

Последняя, ещё мерцавшая на столе свечка погасла. Володя коснулся рукой Костиной щеки — то ли намеренно, то ли просто случайно наткнувшись на неё в темноте. Костя поспешно отодвинулся.

— Я должен это хорошенько обдумать, — сказал он.

— Есть вещи, которые надо делать сразу или сразу забыть: третьего не дано, — возразил Володя.

— Но как... как я объясню родителям, что я не хочу в университет и всё такое?

— Ты, я вижу, ничего не понял. Быть свободным — значит полагаться только на самого себя. Вылетевшая на волю птичка не возвращается в свою клетку в часы обеда.

— Так что же я по-твоему должен делать?

— А вот что... Когда у тебя экзамены? Через неделю? Ну вот, недельку мы с тобой ещё побудем здесь. Чтобы отдохнуть и расслабиться, лучшего места не найти. Устроим себе напоследок что-то вроде каникул. Но только на одну неделю, а то я потом, чего доброго, забуду, что такое нормальная жизнь, и ни тебя из этой золотой клетки вытащить не смогу, ни сам отсюда уходить не захочу. Впрочем, после того, как твой папочка узнает, что ты вместо того, чтобы успешно блеснуть на экзамене, не менее успешно прогулял его — а именно это ты и сделаешь — нас всё равно выставят отсюда. Так что лучше, не дожидаясь нотаций и причитаний, уйти самому. Ну вот, а потом начнётся твоя свободная жизнь, если ты, конечно, не предпочтёшь попросить у родителей прощения и предоставить им возможность "помочь тебе исправить твою ошибку".

— Хорошо, хорошо, — перебил его Костя. — Но где я должен жить?

— Положись на меня. Конечно, такую виллу я тебе обещать не могу, но какой-нибудь угол мы всегда найдём. Не волнуйся, я сумею отблагодарить тебя за твоё гостеприимство... Ну а сейчас уже время позднее, пора в постель. Если честно, это не самая удобная вещь — спать тут на диване. Я видел там наверху в одной комнате стоит кровать два на два метра...

— В спальне родителей?

— Ну да, наверное.

— Как же я сам не догадался? — воскликнул Костя. — Ну пойдём. Тебе там, конечно, будет намного удобнее.

— Да мне-то что, — объяснял Володя, поднимаясь за Костей вверх по лестнице на верхний этаж. — Я и хуже, чем на диване привык. Но раз уж мы тут, можно себе из принципа и немного комфорта позволить. Кто знает, когда ещё на нормальной кровати спать доведётся.

Но перспектива в скором времени не спать больше на нормальной кровати мало волновала в этот момент Костю. Проводив Володю в спальню родителей, он снова спустился вниз, вышел на крыльцо и, дрожа от ночной прохлады, ещё долго сидел на каменных ступенях, размышляя о своей новой жизни и тщетно пытаясь различить на небе хоть одну, затерявшуюся в густых сумерках звезду.

Глава пятнадцатая. США

Раскольников проснулся на рассвете. Значит, спал он всего несколько часов. Но и эти несколько часов не принесли ему желанного покоя. Сновидения, одно ужаснее другого, как пчёлы в улье теснились всю ночь в его голове, так что он чувствовал себя теперь намного более усталым, чем накануне, когда ложился в постель. 

Настя сладко посапывала рядом. В выходные она никогда не вставала раньше двенадцати, что было вполне понятно, так как за неделю Настя, проводившая целые дни на работе в институте, а ночи — на кухне за диссертацией, успевала порядком устать. Родиону не хотелось будить её, но и оставаться в постели он тоже больше не мог: он боялся снова погрузиться в свои страшные сны. Кроме того, признание, которое необходимо было сделать Насте, удалось отсрочить, но отнюдь не полностью его избежать. Денежный вопрос, который в порыве страсти казался неважным и второстепенным, мог теперь в любой момент снова всплыть на поверхность. Поэтому надо было действовать, не теряя ни минуты. 

"Сам виноват, — мелькнуло в голове у Раскольникова. — Очень мне надо было строить из себя всеобщего благодетеля. Ничего не скажешь, приятно кидаться деньгами, особенно если они не твои".

Он уже почти всерьёз начал размышлять, не пойти ли ему прямо сейчас к Мармеладовым и не потребовать ли деньги назад. Но тут же, стыдясь за себя, отбросил подобные планы. Зато другого рода проекты, занимавшие его уже несколько недель подряд, вновь возникли в его воображении.

"Ах, — думал Раскольников, умывая холодной водой лицо, — если бы я уговорил Настю хоть немного подождать. Мне бы тогда обязательно что-нибудь пришло в голову, я бы на что-нибудь решился... Пусть не на ЭТО, ЭТО слишком опасно, но на что-нибудь подобное... Но мне нужно время, чтобы всё, как следует, обдумать. Хотя ведь иногда лучше не размышляя. Легче, когда сам за себя не отвечаешь, будто оно само по себе делается... Да нет, уж лучше в полном сознании. Какой полководец, в самом деле, командует войском, стоя к нему спиной? В этом-то и вся трудность — перенести всё от начала до конца, не теряя самообладания. И вправду, я же не маньяк какой-то. Я ведь давно всё продумал и в своих статьях обосновал. Можно сказать, что я учёный, который проводит опыты на самом себе. Кто же виноват, что для философа это намного опаснее, чем, например, для медика или ещё для кого-то? Не ты ли, Дунечка, была в таком восторге от моей теории? Не ты ли пророчила мне произвести переворот в науке? Ну так знай: проверить эту теорию в жизни, да ещё на собственной шкуре — в этом намного больше научного самопожертвования, чем в заигрывании с товарищем Лужиным и его дурацкой кафедрой".

Раскольников взглянул на себя в зеркало. Так как во время своего пребывания в колхозе, он ни разу не брился, у него уже выросла приличная борода. Покрутив в руках бритвенный станок, Родион положил его на место, неожиданно решив:

"Потом побреюсь, после ЭТОГО".

Но тут же спохватился:

"Какое "после ЭТОГО"? Всё одни громкие слова, абстрактные теории. Ещё ведь ничего не решено и не запланировано. Да и хватит ли у меня смелости? Только дразню себя, играю в убийцу, как мальчишка в войну..."

И тут же вздрогнул, потому что в первый раз применил к себе это слово — "убийца". У него закружилась голова, он облокотился о край ванны и дал себе отдышаться. Только после этого он смог покинуть ванную комнату, так, однако, и не сбрив бороду. 

"А теперь, — подумал он с горькой усмешкой, — отважный гангстер, ещё не решивший, какой банк ему ограбить, должен отправиться в путь, чтобы, продав на барахолке пару вещей, не дать себе и своей девушке умереть с голоду".

Родион вернулся в комнату, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Настю, и, подойдя к книжному шкафу, начал выбирать оттуда книги, которые, насколько он мог себе представить, имели ещё какую-то ценность. Наскоро, чтобы не передумать, он запихал их в сумку и, поспешно натянув на себя первые попавшиеся вещи, на которые он наткнулся, засунув руку в шкаф, Раскольников направился на кухню, чтобы перед уходом выпить чай и съесть пару бутербродов.

Кухонный стол был по-прежнему завален Настиными книгами и тетрадями. Родион сдвинул их чуть-чуть в сторону, чтобы дать место своей чашке и куску хлеба с маслом (ни колбасы, ни сыра для бутербродов он в холодильнике не нашёл). Его взгляд упал на всё ещё лежавший на холодильнике альбом, полученный накануне от Дуни. Несколько секунд Раскольников колебался, потом резко поднялся и бросил его в сумку к другим книгам.

"Прощай, Наполеон, — подумал он. — Мы с тобой всё-таки разные люди... К сожалению..."

Родион уже собирался захлопнуть за собой дверь, когда вдруг подумал, что Настя, когда проснётся, будет волноваться. Хотя ему было теперь в тягость сочинять ей записку, он всё же преодолел себя, вернулся на кухню и написал на вырванном из её тетрадки листке бумаги: "Не волнуйся. Скоро приду". Немного подумав, он добавил: "Может быть", так как могло случиться, что он уже не успеет перед отъездом в колхоз зайти домой. Подписываться было необязательно. Он положил записку на холодильник и наконец покинул квартиру.

Так называемый "чёрный рынок", куда направлялся Раскольников, находился неблизко, почти за чертой города. Даже и в эпоху зарождения официальной рыночной экономики это всё ещё была самая быстрая и самая выгодная возможность сбыть с рук разного рода товары, начиная от дефицитных книг и кончая импортной жевательной резинкой.

Чтобы добраться до места оживлённой торговли, необходимо было доехать на электричке до станции Ульянка и потом по меньшей мере полчаса идти оттуда пешком через поле. Солнце палило невероятно, вокруг не видно было ни души. Раскольников чувствовал себя странствующим пилигримом, чья цель ещё очень и очень не близко. Над головой то и дело пролетали только что стартовавшие в небо самолёты — неподалёку находился аэродром. На горизонте тянулись от столба к столбу линии электропередач.

Родион давно уже не был здесь и сомневался теперь, взял ли он верное направление. В конце концов, ни о каких ориентировочных знаках в расстилающемся абсолютно равномерно во все стороны поле не могло быть и речи. Но наконец его сомнения рассеялись — то тут, то там стали возникать такие же, как он, одинокие странники, двигающиеся с разных сторон в одном направлении. Все они, как ручейки в море, стекались в одну подвижную, тесную людскую массу, которую Раскольников вскоре также мог различить. 

"Продавцы" сидели с серьёзным видом на траве, разложив перед собой товары на газетах или клеёнках. Более активные сновали между покупателями, вертя в руках какими-нибудь фирменными джинсами или пуская в рекламных целях пузыри из фирменной жевачки.

Раскольников, которому такое большое скопление людей всегда было неприятно, испытывал почти отвращение к самому себе за то, что ему теперь придётся не только слиться с ними, но и самым активным образом разделить их мелкий меркантильный интерес. Стараясь поменьше глядеть по сторонам, он выбрал себе место между покуривающим сигаретку флегматичным продавцом кроссовок и деловым парнем, разложившим перед собой книги аккуратными стопками и охотно дающим заинтересовавшимся потенциальным покупателям информацию о той или иной из них. Он любезным образом протянул Раскольникову кусок газеты, когда увидел, что тому не на что класть принесённый с собой товар. Родион поблагодарил сквозь зубы и одним махом вытряхнул книги из сумки. Одна из них упала при этом так неудачно, что из неё выпали две страницы. Раскольников поскорее засунул их назад. Проходившие мимо покупатели изумлённо косились на Родиона. Продавец кроссовок, докурив сигарету, выбросил ещё не потухший окурок, который по несчастливой случайности приземлился на одну из в беспорядке лежащих перед Раскольниковым книг и теперь медленно тлел на зелёной суконной обложке. Родион, не заметивший этого маленького происшествия, угрюмо глядел в землю и злился, что к нему никто не подходит. 

Сидевший рядом парень, напротив, не мог пожаловаться на отсутствие покупателей, хотя книги у него, насколько Родион успел заметить, были не слишком редкие — в основном зарубежные детективы и фантастика.

— Смотри, что это тут за мусорную кучу продают? — услышал Раскольников чей-то голос. 

"Да, иначе это, конечно, не назовёшь", — согласился он, ещё раз иронически покосившись в сторону своего конкурента и его книжных стопок, но, подняв голову, обнаружил, что девушка, по всей видимости произнёсшая эти слова, смеясь показывала подруге в его сторону.

Раскольников нахмурился, но всё же привёл кое-как разбросанные книги в некоторый порядок и удалил наконец-то замеченный им окурок. Если эта неохотно сделанная уступка общественному мнению и не повлекла за собой массового наплыва покупателей, то, по крайней мере, товар, предлагаемый Раскольниковым, перестал их отпугивать. Кое-кто подходил, перелистывал страницы, но, увидев неприветливое выражение лица продавца, все снова отходили, не решаясь с ним заговорить. 

Тем временем Раскольников от нечего делать и для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей, стал прислушиваться к разговорам, которые вёл со своими покупателями торгующий детективами парень. Один солидного вида мужчина с портфелем в рукам, наклонившись к аккуратно разложенным томам в глянцевых обложках, скептически заметил:

— Ну это всё у меня есть.

— И Агата Кристи есть? — поинтересовался услужливый парень.

— Агата? Ну конечно есть. И этот... как его... Сименон, полное собрание. Как же иначе?.. Мне бы нужно чего-нибудь такого, свеженького. Ну чтобы интересно тоже было, я ведь всякую ерунду не читаю.

— Постойте, — задумался продавец. — Есть у меня тут одна вещица, специально для вас, — он вынул со дна своей сумки немного потрёпанную книгу и, смахнув пыль с обложки, протянул её недоверчиво поглядывающему покупателю. — Очень неплохой детектив.

— "Достоевский", — прочитал мужчина с портфелем чуть ли не по слогам. — Послушайте, это ведь классика какая-то. Что это вы мне, молодой человек, продать хотите? Такое в школе читают, а я уже взрослый человек, слава богу.

"Вот идиот!" — усмехнулся про себя Раскольников.

— Классика всегда актуальна, — не сдавался продавец. — Вот Агата Кристи тоже ведь уже классика. Почитайте, не пожалеете.

— Ну ладно, расскажите мне, в чём там интрига.

Раскольников думал, что эрудиция хитрого парня не простирается так далеко, но тот ничуть не растерялся.

— Представьте себе, — начал он, — юный студент, замученный денежными проблемами, совершает отчаянное и кровавое преступление: зарубает богатую старушку топором и забирает себе кучу денег и драгоценностей. 

— Так-так, — заинтересованно кивал мужчина с портфелем. — А потом что?

— Ну потом там расследование идёт.

— Чего же тут расследовать, если и так ясно, кто убил?

— Но тут же сам ход расследования важен, и как он скрывается...

— Ага, психологический детектив, значит, — догадался покупатель.

— Вот-вот. Ну что, берёте?

— Надо подумать. История бледная какая-то: бедный ограбил богатого. Нельзя было ничего пооригинальней сочинить?

— Зато сюжет прямо как из сегодняшней криминальной хроники взят. Теперь такое каждый день случается — одни богатеют, другие беднеют, а уж бедные люди на всё способны. Вечная тема, так сказать.

— Нет, неправдоподобная всё же история, — возразил покупатель. — Убивать-то, конечно, убивают, но ведь не студенты же? Студенты учатся, а убивают хулиганы. Разве образованный человек будет на людей с топором кидаться?

Продавец таинственно улыбнулся:

— Я смотрю, вы совсем от жизни отстали. "Хулиганы убивают". Да хулиганы шапки с людей на улицах срывают, по морде бьют, это да. Может, и убьют кого случайно. Но вот именно что случайно. А настоящий план преступления разработать и его, не моргнув глазом, во всех подробностях осуществить — это только образованному и очень умному человеку под силу. Почему бы тогда и не студенту? Студент тут даже очень подходит. К тому же их стипендии теперь вообще ни на что не хватает.

— Ладно, заговорили вы меня, — махнул рукой покупатель. — Возьму уже и сам почитаю.

Мужчина рассчитался с продавцом, положил в портфель только что приобретённую книгу и уже повернулся было, чтобы идти. Но вдруг он остановился и снова обратился к пересчитывающему деньги парню:

— А что, скажите, поймали его потом в конце?

— Кого? — осведомился продавец.

— Ну студента этого из книжки.

— А-а. Я вам лучше не буду удовольствие портить. Дочитаете до конца, сами узнаете.

Раскольникову вдруг стало ужасно жарко, во рту всё пересохло, сердце колотилось с бешеной силой, руки тряслись.

"Как, — думал он, — как могло так получиться, что именно сейчас, именно когда у меня самого такие мысли?.. Уж не догадался ли он о чём-нибудь? — Раскольников ещё раз покосился на сидящего с ним рядом парня, но тот уже, как ни в чём не бывало, занимался с другим покупателем, интересующимся третьим томом "Повелителя колец". — Нет, куда уж ему догадаться, когда мне даже самому ещё ничего не известно... Однако именно эта книга оказалась у него теперь среди всей этой макулатуры, и как он сказал? "Такое теперь каждый день происходит... и как раз с образованным человеком и может случиться". Поразительное совпадение... Видно, это судьба даёт знак..."

Но тут же он рассердился на себя:

"Что это за суеверия? Может, ты, Родион, ещё в гороскоп для полного счастья заглянешь?"

Но он так и не мог успокоиться, фразы только что услышанного разговора то и дело проносились у него в голове, внушая ему страх и в то же время какую-то решимость, которая возникает, когда понимаешь, что того, чего ты долго боялся, уже никак нельзя избежать. Он почти совсем перестал замечать, что происходит вокруг. Между тем, у продавца кроссовок торговля шля полным ходом. Какой-то плотный мужчина с сумкой с надписью "Спорт" через плечо, из которой высовывалась газета "Аргументы и факты", примерял понравившуюся ему пару кроссовок фирмы "Puma". 

— Вроде, не давит, — проговорил он, прохаживаясь по траве взад и вперёд. 

Но чтобы быть уже полностью уверенным в качестве приобретаемой им обуви, покупатель начал подпрыгивать на месте, как футболист на разминке. При этом он пару раз приземлился на лежащем перед Родионом альбоме западноевропейской живописи, оставленном кем-то из заглянувших туда потенциальных покупателей раскрытым на той самой странице, где красовалось гордое, невозмутимое лицо Наполеона Бонапарта с флагом в руках. Теперь вокруг Бонапарта образовался причудливый орнамент, точно передающий сложную структуру подошвы фирменных кроссовок.

— Вот спасибо! — воскликнул Раскольников, очнувшись от своих размышлений. — Может, вы не будете прыгать на мои книги в грязных ботинках?

— Я не собираюсь соревноваться с тобой в остроумии, — строго заметил мужчина с сумкой "Спорт", — потому что никогда не бью безоружного. Но если уж мы заговорили о ботинках, то твои находятся за пределами всякой критики. 

— Да, так и надо с ними, с хамами, — похвалил продавец, принимая у него деньги.

"Это уже слишком, — подумал Раскольников. — И вообще, чего я как дурак тут сижу? Даже если и продам что-то, зачем мне теперь эти жалкие копейки? Нервы нужно для большого дела беречь", — решил он и с огромным облегчением засунул книги обратно в сумку. 

Родион уже собирался, не медля ни минуты, идти прочь, как вдруг ему показалось, что в толпе промелькнуло знакомое лицо. Он пригляделся: Лизавета, сестра Алёны Ивановны, стояла в шагах десяти от него и пробовала на руке помаду, предлагаемую кем-то из продавцов. Раскольников не знал, подойти ему к ней или сделать вид, что не заметил, но Лизавета, обернувшись, сама увидела Родиона и, улыбаясь, уже направлялась в его сторону. 

"Странно, — подумал Раскольников. — Вчера в слезах мимо меня пробежала и замечать не захотела, а теперь вот сама подходит, как ни в чём не бывало. Вот они — женщины".

На Лизавете было розовое платье с короткими рукавами, доходившее ей до колен и обнажавшее почти до середины её полную грудь. Лизаветины белые, свежевыкрашенные и завитые волосы, развевались на лёгком ветру под соломенной шляпкой, украшенной резиновыми шариками в виде клубники. На плече у неё висела чёрная кожаная сумочка. Вообще Лизавета имела чрезвычайно весёлый вид и, казалось, сознавала, что сегодня она выглядит особенно хорошо.

Подойдя к Раскольникову, она протянула ему руку с ярко-красными длинными ногтями:

— Ну вот, я тут всё время знакомых встречаю. Тоже что-нибудь покупали?

— Да нет, продавал. Вернее, пытался.

— Тоже хорошо, — кивнула Лизавета.

— Только я уже ухожу, — сообщил Раскольников, который сейчас как-то не был расположен вести светскую беседу.

— А я тоже как раз уходить собираюсь. Вот вы меня и проводите. А то, представляете, я как-то тут на обратном пути заблудилась. Вместо станции вышла прямо к взлётной полосе. Вот ужас-то был! — она тряхнула белыми локонами.

— Ну пойдёмте, — пожал плечами Раскольников.

Родион старался идти быстрым шагом: во-первых он не знал, о чём разговаривать со своей попутчицей, а во-вторых, его уже давно мучила жажда, и он хотел поскорее добраться до какого-нибудь магазина.

— Мне за вами не угнаться, — пожаловалась Лизавета. — Я же на каблуках, — она хитро взглянула на Раскольникова.

Он замедлил шаг. Полуденное солнце было невыносимо жарким. Родин беспрерывно облизывал пересохшие губы. Лизавета достала из своей сумки конфету "Чупа-чупс", развернула её и с удовольствием начала сосать сахарный шарик. Раскольников старался не смотреть в её сторону, так как даже одна мысль о конфете в такую жару вызывала у него некоторую тошноту.

Вдруг Лизавета замерла на месте и, потянув Родиона за рукав, заставила его остановиться.

— Смотри, — сказала она, внезапно перейдя на "ты" и указывая пальцем вверх. 

— Что там? — Раскольников поднял взгляд, но не увидел ничего, кроме пролетающего низко над ними самолёта.

— Самолёт, — вздохнула Лизавета.

— Да они тут каждую минуту пролетают, — объяснил ей Раскольников. — Этот район так и называют — США: слышу шум аэродрома.

И как бы в подтверждение этих слов где-то вдали зашумел ещё один, видимо только что взлетевший в воздух самолёт.

Лизавета усмехнулась. Теперь она стояла прямо напротив него, так что её чуть прикрытая розовой тканью выступающая вперёд грудь почти касалась его мокрой от пота рубашки. Конфета, которую она жадно облизывала, находилась в этот момент так близко к лицу Родиона, что тот сам мог бы лизнуть её, если бы высунул язык. Он видел, как тающая на солнце Лизаветина помада придаёт конфете алый оттенок, как Лизавета, всасывает в себя ставшую уже почти прозрачной карамель, от чего вокруг её рта образовывается липкая, сладкая полоска. У него начинала кружиться голова, ему хотелось спрятаться в тень, но вокруг не было ни единого деревца. Голое поле простиралось во все стороны, только гудящие где-то самолёты свидетельствовали о том, что вокруг ещё существует жизнь, и они не брошены одни на далёком необитаемом острове. Родион чувствовал, что у него едва ли хватит сил продолжить путь, но Лизавета, казалось, не замечала его страданий. Она по-прежнему таинственно улыбалась и сосала свою конфетку.

— Сколько тебе лет? — спросила она наконец, заглянув в глаза Раскольникову.

— Двадцать один, — ответил он.

— Всего? Ты выглядишь старше.

— Это из-за бороды, — предположил Раскольников.

Лизавета провела рукой по его покрытому жёсткими волосами подбородку.

— Надо побриться, — почти виновато произнёс Родион, полагая, что в её жесте содержится упрёк в неаккуратности.

— Зачем? Мне так больше нравится, — сказала Лизавета.

Раскольников чувствовал себя с каждой секундой всё слабее, сумка с книгами выпала у него из рук, прижимающаяся к нему Лизаветина грудь становилась, казалось, всё тяжелее. Ему было трудно дышать.

— Поцелуй меня, — попросила Лизавета.

Раскольников не думал о том, нравится ему эта женщина или нет. О Насте и о необходимости быть ей верным он в этот момент тоже не вспомнил. Он знал только, что ему не хочется целовать этот липкий, сладкий, полуоткрытый рот. Лизавета не обиделась на него за то, что он не последовал её просьбе. Она положила его руки на свою широкую талию и склонила голову ему на плечо.

— Как ты думаешь, — проговорила она мечтательно, — можно нас увидеть с самолёта?

Раскольников ничего не ответил. Лизаветины полные бёдра шевельнулись под его ладонями. Будто обжёгшись, он отпрянул от неё. Лизавета засмеялась:

— Чего же ты испугался? Совсем ещё неопытный, — прибавила она.

Они продолжили свой путь. Но теперь он уже не обгонял Лизавету. Наоборот, ей приходилось идти медленнее обычного, чтобы не оставить еле передвигающего ноги Раскольникова позади себя. Лизавета взяла его за руку.

"Значит не обиделась совсем, — подумал Раскольников. — Какая она всё же добрая и какая откровенная. С такой женщиной должно быть очень легко. Такая всегда поймёт. Вернее, нет, не поймёт ничего, но и в душу к тебе лезть не будет, а это ценнее любого понимания. И к тому же у неё такие... формы".

Но в то же время Лизаветины подведённые жирной чёрной линией глаза с ярко-голубыми пятнами теней на веках, её крупный рот, на котором ещё виднелись остатки красной помады, её густо нарумяненные щёки производили на него отталкивающее впечатление. Вся она была как переспелая ягода, которую не решаешься взять в рот из опасения наткнуться на подтачивающего её изнутри червячка.

Родион не отпускал Лизаветиной руки прежде всего потому, что ему казалось: она тянет его за собой вперёд и тем самым облегчает ему путь. Чуть позже он заметил, что она, напротив, сама опирается на него всем телом и только затрудняет его движения, но отнять руку он уже не решался.

Лёгкий, едва заметный ветерок, проносившийся через поле, шевелил её пахнущие шампунем волосы и поднимал их почти к самым губам Раскольникова. Ему нравились эти прикосновения, и он не отстранял головы, даже незаметно наклонялся ближе к Лизаветиным белоснежным локонам, несмотря на то, что они были на ощупь жёсткими, почти как наждачная бумага.

— Зачем ты был вчера у Алёны? — спросила Лизавета, наконец нарушив молчание. 

— Мне надо было одну вещь продать. Зачем же ещё?

— Ах да? А она ведь такой секрет из этого сделала. Говорит: "моё дело, зачем приходил". Как тебе это нравится? Можно было подумать: у вас там чуть ли не свидание, — она захихикала.

Раскольников невольно вздрогнул.

— Да ты не бери это в голову, — продолжала Лизавета. — У неё просто фантазия чересчур развита. Она иногда воображает, что ей до сих пор двадцать лет, ну или по крайней мере тридцать. Даже и сорок было бы ещё ничего, и пятьдесят, — прибавила она, смеясь. — Да и вообще, к ней молодые люди редко заглядывают. Им обычно нечего продавать. Вот она и обратила на тебя в этом смысле слишком уж пристальное внимание.

— Вы всё придумали, — проговорил Раскольников сдавленным голосом. — Зачем вы на свою сестру наговариваете?

— Ничего я не придумала, — обиженно поджала губы Лизавета. — А жалеть мне её нечего. Она, думаешь, меня любит? Ну как сестра сестру?

Раскольников молчал.

— А вот и нет, — ответила за него Лизавета. — Знаешь, что она мне пару дней назад сказала, когда узнала, что я беременная?

Родион от удивления остановился.

— Она сказала, — продолжала Лизавета, — что если я посмею родить этого ребёнка (так и сказала: "если посмеешь"), то она выставит меня вместе с ним за порог. Это ведь её квартира, — на её губах продолжала играть какая-то насмешливая, не подходящая к её рассказу улыбка. — Это она всё от зависти. Потому что я нравлюсь мужчинам, а она уже давно нет. Да и никогда, наверное, не нравилась, — прибавила Лизавета с наивной, почти детской радостью.

— Так вы... у вас будет ребёнок? — спросил немного ошарашенный Раскольников.

— С чего ты взял?

— Да вы же сами только что сказали.

— Я сказала, что я беременная, — Лизавета погладила себя при этом по животу. — Но ребёнка у меня не будет. Куда мне с ним, по-твоему, идти, если сестрица из дому выгонит?

— А отец?

Лизавета рассмеялась:

— Нельзя же быть таким наивным. Разве мужчины об этом думают? Это наши, женские проблемы. Вот я вчера у врача была, направление на аборт получила. На следующей неделе всё уже, слава богу, будет кончено.

Родиону становилось немного не по себе от того, что она улыбалась, рассказывая ему всё это.

— Как же вы так на это решились? — спросил он дрожащим голосом.

— В первый раз что ли делаю? — пожала Лизавета плечами. — Ну вчера, когда ты меня у нашего подъезда видел, я и вправду немного не в форме была: распсиховалась, нервы сдали. Теперь я уже вообще об этом не думаю... И потом, — она снова улыбнулась и притянула Раскольникова к себе, — ты ведь не хочешь, чтобы нам теперь что-нибудь помешало?

Лизавета вытянула шею и зашептала Раскольникову прямо в ухо:

— Нам будет так хорошо вдвоём. Я знаю одну игру: я привяжу тебя к кровати, завяжу тебе глаза... Тебе не придётся ничего делать, только наслаждаться...

Родион поспешно отстранил её от себя. В другое время он рассмеялся бы этим наивным и неуместным признаниям (если и не вслух, то, по крайней мере, про себя), но сейчас так откровенно предлагающая себя Лизавета внушала ему чуть ли не мистический ужас. Её тело представлялось ему теперь ухоженной, засаженной весёленькими цветочками, но от того наводящей не меньшую тоску, могилой, в которой были похоронены так никогда и не увидевшие свет дети многих, быть может, ничего не подозревающих об этом мужчин. Блуждающие в темноте, потерявшие всякую ориентацию, они, должно быть, легко поддавались соблазну мерцающего огонька, выдаваемого Лизаветой за страсть и исходящего на самом деле от поминальной лампадки, которая, вместо того чтобы согревать, обдавала приближающихся к ней странников лишь холодным дыханием смерти. Раскольников не хотел принадлежать к их числу.

— Я не люблю такие игры, — решительно сказал он Лизавете. — И уж меньше всего я позволил бы кому-нибудь завязать мне в этот момент глаза. Видите, я вам совсем не подхожу. 

Лизавета пожала плечами.

— Так-так, строишь из себя сильного мужчину? — сказала она неожиданно едко, однако не переставая улыбаться. — Ну как хочешь. Твоя проблема в том, что ты не можешь отдаться страсти, ты боишься своих собственных чувств. Мне жаль тебя, Родион.

"Однако, она не такая безобидная, как кажется на первый взгляд", — подумал Раскольников.

— Считайте, как вам больше нравится, — произнёс он вслух. — А теперь пойдёмте: жарко очень и пить хочется.

Они пошли дальше, но Лизавета больше не брала его за руку. Впрочем, она, казалось, была не очень опечалена его отказом или старалась не показывать виду. Так или иначе, Лизавета начала, как ни в чём не бывало, болтать о каких-то пустяках.

— Представляешь, — рассказывала она, — Алёна моя вдруг ни с того, ни с сего увлеклась классической музыкой. Ну не увлеклась, конечно. Куда ей? А просто так — в Филармонию собралась. Там певица какая-то известная приезжает вроде. Как там её? Кармина Буранова, по-моему.

— "Кармина Бурана", может быть? — предположил Раскольников. — Это произведение такое известное для хора.

— Ну наверное. Все расхватывают билеты, ну и она туда же. Достала билет за сумасшедшие деньги и рада. Хотя, конечно, в классике как я — ни бум-бум.

— Зря вы. Хорошая вещь, — объяснил Раскольников.

— Ну мне на билет она всё равно бы не разорилась, да я и не смогла бы. Это ведь в следующий четверг, а мне утром в больницу.

— И долго вы там пробудете? — осторожно спросил Раскольников, которому вдруг пришла в голову одна идея.

— Где? В больнице? Ну до выходных, наверное. А что?

— Да так. Просто спросил.

Лизавета вдруг приуныла и замолкла. Не обменявшись больше ни словом, они дошли до железнодорожной станции. На перроне Лизавета стояла к нему спиной, облокотившись о железные перила и вглядываясь вдаль.

— Этой электрички не дождёшься, — произнесла она вдруг нетерпеливо. — Я поеду на такси. 

И не прощаясь с Раскольниковым, даже не взглянув на него, она почти бегом спустилась вниз с перрона.

Глава шестнадцатая. Кошмар на канале Грибоедова

В четверг с самого утра лил сильный дождь. Студенты так и не вышли на прополку. Многие возмущались, что их до сих пор не пускают домой: завтра всё равно должен был быть последний день их пребывания в колхозе, а прояснения в ближайшее время не ожидалось.

Разумихин ещё после завтрака заметил, что с его приятелем происходит что-то странное. Родион был угрюмее и задумчивее обыкновенного, ничего не ел и ни на какие вопросы не реагировал. В конце концов Разумихин махнул на него рукой и уже больше не пытался завести разговор. 

Он вообще часто сам удивлялся, почему из всей группы наиболее близко они сошлись именно с Раскольниковым. Характеры у них были совершенно разные, почти несовместимые. Несколько раз они так сильно ссорились, что по месяцам не подходили друг другу, но потом обязательно мирились и тогда уже не могли наговориться, бродили вместе по городу до самой ночи, а однажды и до самого утра. Но в гостях друг у друга они ещё никогда не были. Разумихин жил в общежитии и сам старался бывать там как можно реже. Раскольников к себе тоже никогда не приглашал: сначала из-за больной матери и неурядиц с сестрой, а потом, когда переехал к своей подруге, ссылался на то, что она всё время работает над диссертацией и не любит, когда её беспокоят. Однако Разумихин давно уже предполагал, что Родион, прежде всего, боялся беспокойства для самого себя. Он вообще держался всегда несколько особняком: в студенческих вечеринках почти не участвовал, в университете почти ни с кем не разговаривал. Иногда неделями прогуливал занятия и потом объяснял Разумихину, что просто не хотел никого видеть и поэтому всё это время сидел дома.

В университете Раскольникова считали высокомерным и за это очень не любили. Кроме того, про него говорили: "человек сам не знает, чего хочет" и "у него нет никаких целей". Действительно, он, казалось, лишь чудом добрался до пятого курса и был лишён, на первый взгляд, всякого здорового честолюбия как в учёбе, так и во внешнем виде и вообще в любой мыслимой сфере. Тем более удивился Разумихин, когда из разговоров с ним узнал, что Родион буквально одержим какой-то иррациональной манией величия, которая, впрочем, не мешала ему временами впадать в состояние полного отчаянья и безысходной депрессии. На этой-то почве они в первый раз и сошлись с Разумихиным, которого до крайности заинтересовали некоторые экстремистские суждения товарища по группе. Ему доставляло удовольствие спорить с ним о самых различных вещах, хотя нередко случалось, что в ответ на какой-нибудь особенно убедительный аргумент Раскольников просто обрывал разговор и молча уходил. Вот после этого-то он обычно и избегал Разумихина месяцами, и Разумихин не мог тут ничего поделать. Один раз, когда он подсел к своему обиженному приятелю на лекции в знак примирения, Раскольников убежал из аудитории, не найдя себе другого места. Оставалось только ждать, пока Родион сам неожиданно не подходил к нему, не протягивал руку и не заводил разговор снова с того места, где он в прошлый раз прекратился, но только с новыми аргументами. У Разумихина создавалось впечатление, что тот все эти месяцы только об этом и думал, и ему становилось немного страшно. 

Последний разрыв между ними случился пару дней назад, когда они в один из вечеров прогуливались вокруг барака. Речь зашла о том, при каких условиях из тысяч и тысяч людей, наделённых определёнными талантами, может выйти один — лишь один — человек, способный изменить ход мировой истории. Хотя тема эта вообще могла считаться любимой темой Родиона, и Разумихин уже знал наизусть, что именно его друг обычно говорит по этому поводу, но в тот день Раскольников выглядел каким-то особенно разгорячённым, будто ему надо было непременно тут же раз и навсегда добиться окончательного решения. Кроме того, Родион высказал вдруг новую мысль о том, что человек, ощущающий себя в особенно унизительном положении, наиболее предназначен на роль спасителя мира, так как в своих душевных страданиях он находит постоянный источник ненависти к тому, что хочет изменить, а значит и силы осуществить задуманное. Разумихин возразил, что человек несчастный и униженный, по его мнению, никогда не отважится на решающий шаг. Тогда Родион, не сказав ни слова, резко повернулся к своему приятелю спиной и пошёл гулять куда-то совершенно в другую сторону. В барак он вернулся лишь поздно ночью и, растолкав уже давно спящего Разумихина, блестя глазами и без всякого вступления объявил:

— Ты увидишь, что он решится! Ты это увидишь!

Разумихин не сразу понял, о чём идёт речь, но Раскольников, видимо, и не ждал от него никакого ответа. Он тут же снова выбежал из барака и, несмотря на дождь, пришёл назад только под утро. Разумихин привык к подобным выходкам с его стороны, поэтому не стал особенно беспокоиться, хотя и не мог не отметить, что бессонная ночь не придала его другу ни свежести, ни оптимизма. Однако, полагая, что Раскольников своей бессвязной ночной репликой уже положил их конец "ссоре", он попытался было за завтраком заговорить с ним как ни в чём не бывало. Тот действительно больше не избегал его, но и не разговаривал с ним, что ни на шутку сердило Разумихина. Так продолжалось пару дней. Разумихин уже махнул было на него рукой, но какой-то, почти сумасшедший блеск, который всё чаще появлялся в глазах Раскольникова, не давал ему покоя. 

"А что, если ему надо в чём-то помочь?" — рассуждал про себя Разумихин.

В конце концов, когда Раскольников в тот самый, отмеченный проливными дождями и вынужденным бездельем четверг, просидев около часа почти неподвижно на своей койке, вдруг поднялся и, не обмолвившись ни с кем ни словом, направился вон из барака, Разумихин решительно преградил ему дорогу:

— Что всё это значит, Родион? Либо ты сейчас же снова начинаешь со мной разговаривать, либо не подходи ко мне уже никогда.

— Я просто не знаю, о чём с тобой ещё разговаривать, — серьёзно ответил Раскольников. — Мы, вроде, наговорились уже...

— Ладно, тогда иди, — грустно сказал Разумихин, давая ему дорогу. — Нет, постой, останься. На улице льёт как из ведра. Ты и так кашляешь. Заболеешь ведь. 

Но Родион, даже не взглянув больше на него, вышел на улицу. Он едва мог держаться на ногах от сильного ветра, тяжёлые дождевые капли текли ему вдоль лица. Воздух был холодный, но Раскольников не ощущал ничего, будто его тело находилось под наркозом. Зато сердце билось сильнее обычного, и нервы были возбуждены до предела. Он знал, что ему ни в коем случае нельзя ничего перепутать и ничего забыть, но, чем усиленнее он повторял в голове подробности своего плана, тем беспокойнее становился. Наконец он решил, что лучше вовсе ни о чём не думать. 


Раскольников двигался теперь как во сне, действительно отбросив все конкретные мысли, место которых тут же заняло блаженное ощущение собственного величия. Улица, по которой он шёл, была совершенно пуста из-за абсолютно отвратительной погоды, но Раскольников вдруг вообразил, что это именно от него и ни от кого другого спрятались деревенские жители в свои дома. Ему казалось, весь мир трепещет перед ним, и если бы теперь какая-нибудь машина попалась ему навстречу, он ни за что не уступил бы ей дорогу.

Раскольников уже и не думал ни про какой план, но ноги сами привели его туда, куда, согласно плану, он первым делом и собирался, а именно — в новый колхозный клуб, в котором они с Разумихиным, отрабатывая прогулы, должны были две недели подряд на выходных красить стены. Подозрений, как он надеялся, возникнуть было не должно: здесь часто околачивались самые разнообразные личности. Все они в основном собирались в только что оборудованном зале спортивных тренажёров. 

Хотя даже люди очень далёкие от спорта приходили теперь попробовать себя на модных снарядах, вахтёрша всё же была сильно озадачена, когда до нитки промокший молодой человек с бородой и со странно сверкающим взглядом на её вопрос, куда он направляется, молча указал на комнату с тренажёрами. 

"Выпивший, наверно", — подумала она, но остановить его побоялась.

Раскольников действительно зашёл в спортивный зал. Несколько местных силачей в трусах и в майках важно восседали на новых с иголочки тренажёрах, размеренно двигая туда-сюда мускулистыми руками и ногами. Какой-то затесавшийся в их ряды старичок, кряхтя, пытался поднять над головой штангу. Раскольникова вдруг ужасно рассмешила эта картина — и важные силачи и старичок. Не считая почему-то нужным сдерживать себя, он тут же коротко рассмеялся вслух.

— Эй, — поднялся с места один из силачей, — ты над кем это смеёшься?

Раскольников презрительно сверкнул на него глазами и, пройдя через всю комнату, вышел в дверь, которая вела к раздевалкам и к черной лестнице.

— Чего ж ты ему... не того... не объяснил? — спросил один из тренирующихся поднявшегося с места силача.

Но тот только, кивнув на дверь, за которой только что исчез Раскольников, покрутил пальцем у виска:

— С такими лучше не связываться.

Между тем Раскольников поднялся по плохо освещённой чёрной лестнице на второй этаж. Существовала, конечно, ещё и выложенная красной ковровой дорожкой парадная лестница, которая вела наверх прямо из вестибюля, но Родион уже давно решил, что если придётся ему когда-нибудь осуществить свой план, то надо будет обязательно использовать именно чёрную лестницу, чтобы не возбудить лишних подозрений. 

На втором этаже находился большой актовый зал. Сюда, сразу же после открытия нового клуба, въехала выставка, посвящённая истории колхоза. Выставка эта должна была демонстрировать посетителям (которых тут, к сожалению, никто никогда не видел) развитие колхоза за все семьдесят лет его существования. Открывалась экспозиция фотографиями первых колхозников, вспахивающих землю примитивными плугами и выкорчёвывающих из неё почти вручную какие-то коряги. Дальше шли фотографии, на которых колхозники ездили уже на тракторах, а в самом конце изображения людей почему-то совсем исчезли, и вместо них появились очень большие и очень современные комбайны, выглядящие посреди ещё незасеянного, покрытого ровными, длинными грядками поля как луноходы на Луне. Впрочем, все эти нововведения мало интересовали Раскольникова. Он направлялся совсем к другому экспонату, занимавшему на выставке особо почётное место и представлявшему собой, по крайней мере с исторической точки зрения, довольно любопытную вещицу. Речь шла о висевшем на специально оформленном для этого стенде топоре, которым, как гласила прикреплённая под ним табличка, была срублена первая изба, положившая когда-то начало всему колхозу. Раскольников приметил его ещё давно, когда во время своих штрафных работ в клубе случайно заглянул на выставку, перепутав двери. Уже тогда при виде этого экспоната страшная и соблазнительная фантазия появилась у него в голове.

И вот теперь Раскольников остановился перед топором как заколдованный. Несколько секунд он стоял неподвижно, внимательно разглядывая так поразивший его предмет, и вдруг, протянув руку, снял топор с красного стенда. Как хорошо лежал гладкая рукоятка в его ладони! Раскольников был уверен: не каждый смог бы без дрожи в руке удержать этот тяжёлый, по-варварски массивный инструмент, который некий мускулистый крестьянин семьдесят лет назад с размаху вонзил в ствол какого-то дерева, положив тем начало всей колхозной истории. Раскольников чувствовал, что по своей силе и решимости он не уступает теперь тому колхозному патриарху, что и ему суждено с помощью этого топора вписать собственную главу в мировую историческую хронику. Вдоволь наглядевшись на перешедшее в его собственность орудие, Раскольников расстегнул куртку и, приподняв рубашку, просунул под неё топор. Холодное металлическое лезвие коснулось его кожи, заставив Родиона вздрогнуть от наслаждения. Он ещё плотнее прижал к себе топор, чтобы полностью отдаться этому сладострастному ощущению собственного могущества, воплощённого для него в грозном инструменте. Наконец, оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что кража прошла без свидетелей, Раскольников покинул выставку, придерживая топор под одеждой.

Спустившись вниз по чёрной лестнице, он снова, на этот раз не обращая ни на кого внимания, пересёк комнату с тренажёрами. Едва он оказался за дверью, все, занимающиеся в этот момент культуризмом, переглянулись между собой.

— Хорошо хоть ушёл, — заметил один из силачей. — Я уж думал, он тут заниматься будет...

— Куда ему заниматься? — возразил другой. — Такими врачи обычно занимаются.

— Да я его, вроде, знаю, — подал голос старик, только что каким-то образом ухитрившийся поднять штангу. — Это один из студентов, ну тех, что на прополке помогают.

Все снова переглянулись.

— Переработался, может, — предположил кто-то.

Раздался смех.

— Вот вы хохочете, — сказал самый рассудительный из силачей, — а он ведь, между прочим, в раздевалку ходил. Надо проверить, на месте ли вещи.


Раскольников был тем временем уже довольно далеко. Быстрым шагом двигался он к станции, в полной уверенности, что в клубе ему удалось всё уладить, оставшись абсолютно незамеченным. 

"Впрочем, конспирация — это ещё только полдела, — думал он, со сладкой улыбкой прижимая к груди топор. — Теперь всё решает смелость и сила".

Страха он не испытывал никакого, напротив: необъяснимая, почти отчаянная отвага переполняла его. Её было даже слишком много для такого, как ему теперь представлялось, пустякового дела, на которое он шёл. Если бы Раскольникову пришлось сейчас назвать самого достойного и самого почитаемого им человека, он, не задумываясь и не кривя сердцем, указал бы на себя. Такого с ним прежде никогда не случалось, и он был теперь упоён этим новым для него сознанием собственного величия.

Когда Раскольников уже сидел в электричке, блаженная, торжествующая улыбка всё ещё продолжала играть на его губах. Рука, сжимавшая под одеждой топор, затекла и онемела в одном и том же положении, но Раскольников не обращал на это ни малейшего внимания. Холодное, прилегающее к самому сердцу лезвие веселило его и заставляло учащённо дышать в радостном предвкушении развязки намеченного им кровавого предприятия.

Несмотря на то, что дорога была дальняя (до Ленинграда поезд шёл три часа), Раскольников ни разу не сомкнул глаз, не откинулся на спинку сидения, даже не выглянул в окно. Его горящий, устремлённый в одну точку взгляд не менял своего направления до самого прибытия в город, а тело сохраняло всё это время до крайности напряжённую позу, будто бы он каждую секунду готовился отразить чьё-то нападение. Однако, когда поезд остановился наконец на Московском вокзале, Раскольников даже не сразу понял, что пора выходить, и потребовался чей-то толчок в плечо и окрик "Эй, конечная!", чтобы вернуть его на землю из царства видений.

Поднявшись с места, Раскольников услышал, как что-то глухо стукнулось об пол. Рассеянно посмотрел он вниз: топор лежал у его ног. Значит, рука, всё ещё придерживающая что-то под курткой уже давно сама собой расслабилась. И Раскольников ничего не заметил.

"Так нельзя, — думал Родион, поспешно поднимая топор и снова пряча его под одежду. — Нужно собраться, сконцентрироваться. Такие ошибки мне дорого могут стоить".

Но как смертельно уставшему человеку, несмотря на всё своё желание, не удаётся перехитрить одолевающую его дремоту, так и Раскольников никакими усилиями воли не мог удержать в узде свои мысли, рвущиеся изо всей прыти в мир отвлечённых идей, и направить их в рациональную, практическую сторону. Он до головокружения упивался собственным величием, но о подробностях предстоящего "дела" не думал уже абсолютно. Так дошёл он до пересечения Невского проспекта с каналом Грибоедова. Тут с ним случилось небольшое происшествие. 

Он уже собирался перейти дорогу около Дома Книги, как вдруг неизвестно откуда перед ним возникли двое по-видимому пьяных или полупьяных, жестоко дерущихся мужчин. Очевидно, драка завязалась только что и совершенно внезапно, так как испуганные прохожие резко отпрянули назад, некоторые женщины завизжали. Все были так потрясены, что никто не решался идти разнимать дерущихся. Раскольникова поразило, с какой безграничной ненавистью они кидались друг на друга, их красные, разъярённые лица мелькали перед ним как в кошмарном сне. 

"До какого зверства может дойти человек!" — подумал он с болью и отвращением.

И тут же вспомнил про топор и — лишь через несколько секунд — про то, что он сегодня собирается с ним делать. Ужас охватил Раскольникова, и он почти бегом пересёк дорогу, не досмотрев, чем кончится скандальная сцена.

Мучительная паника вдруг безраздельно завладела всеми его чувствами. Картина предстоящего преступления предстала перед ним теперь во всех своих жестоких подробностях. Раскольников дрожал всем телом и шёл всё быстрее, будто желая убежать от своего страха. Но чем ближе подходил он к дому Алёны Ивановны, тем страшнее становилось ему.

"Быстрее всё кончить, — мелькнуло у него в голове. — Тогда легче станет".

С этой мыслью он взбежал вверх по лестнице, предварительно убедившись, что в парадном никого не было, и нажал на кнопку звонка, действительно надеясь на скорейшее облегчение своих страданий. Старуха долго не подходила к глазку. Родион начал смутно припоминать, что Лизавета рассказывала ему, что-то про намеченный Алёной Ивановной на этот вечер поход в Филармонию и уже забеспокоился, что ему не удастся её застать. Он пришёл в отчаянье от мысли, что ему ещё долго придётся так мучиться и снова ждать удобного случая или, что ещё хуже, он так никогда и не решится осуществить своё намерение и будет презирать себя за это всю жизнь. Но шаги наконец послышались за дверью, и скрипящий голос спросил:

— Кто там?

У Раскольникова закружилась голова, он чуть не упал. Судорожно схватился он рукой за дверной косяк.

"Ещё чуть-чуть надо обязательно продержаться, — подумал он. — Сейчас никак нельзя падать..."

— Это вы? — продолжала старушка, разглядывая его в глазок. — Срочно пришли что-то продать?

— Да, — ответил он тихо, чувствуя слабость и откуда-то появившийся жар во всём теле.

"Наверняка не откроет, — подумал он. — Уже поздно — испугается".

Но Алёна Ивановна открыла. Она стояла перед ним в длинном, почти до пола чёрном вечернем платье. На чуть приоткрытой сморщенной груди лежали жемчужные бусы. Её седые волосы были аккуратно зачёсаны назад и убраны наверху в старомодную причёску. Накраситься она, видимо, ещё не успела, но в ушах уже висели массивные бриллиантовые серьги, видимо предназначавшиеся только для особо парадных случаев. Вообще, вид у старухи был какой-то необычно торжественный. Она рассматривала Раскольникова спокойно и почти покровительственно. 

"Какой бред я задумал! — промелькнуло у него в голове. — И какой у меня теперь, должно быть, глупый вид. Она наверняка думает, что я идиот. Ладно, довольно я себя уже опозорил. Надо скорее сматываться отсюда".

Но во всём теле Раскольников чувствовал такую слабость, что ему никак не удавалось заставить себя пуститься в обратный путь. На другом конце коридора он заметил кожаную табуретку. 

"Хорошо бы посидеть хоть минутку, — подумал он, — а потом можно и уйти".

Но Родион так и не решился попросить позволения присесть, поэтому он продолжал стоять перед уже захлопнувшейся дверью, облокотившись на неё спиной.

— Я знаю, зачем вы пришли, — торжественно начала Алёна Ивановна, качнув головой, отчего серьги в её ушах задрожали. — Вы ведь не собираетесь ничего продавать? Видите, мне всё про вас известно.

Раскольников вздрогнул. На протяжении нескольких секунд он уже действительно был почти уверен, что старуха каким-то непонятным образом узнала о его плане, и в её квартире скрываются теперь несколько милиционеров, готовых в любой момент выскочить на него с пистолетом и таким образом захватить "преступника" с поличным.

Но Алёна Ивановна, будто прочитав его мысли, продолжала:

— Не волнуйтесь, мы здесь одни. Лизавета в больнице. Вы как раз вовремя... Да не смотрите на меня так испуганно. Имейте, наконец, смелость исполнить задуманное.

Раскольников ничего не понимал. Алёна Ивановна сама подбадривала его в намеренье зарубить её топором? Был это сон или галлюцинация?

— Да не стойте вы в дверях! — возмутилась старуха. — Пойдёмте со мной.

Она кивнула ему и направилась в свою спальню, где, как Раскольникову уже давно было известно, находились все её деньги и самые ценные вещи.

"Это наваждение", — думал Раскольников, следуя за ней. 

— Здесь нам будет удобнее, — проговорила Алёна Ивановна, останавливаясь посреди небольшой комнаты боком к раскрытому трюмо, на котором стояли всевозможные предметы туалета, в том числе внушительных размеров флакон одеколона с резиновым распылителем.

— У меня сегодня билет в Филармонию, — сказала старуха, всё так же величественно потрясая серьгами. — Но раз ты пришёл, я туда уже не пойду. Ну и чёрт с ним.

Раскольников рассеянно рассматривал её острый, сухой профиль в зеркальном отражении. 

— О, — вдруг взвизгнула Алёна Ивановна. — Именно таким ты мне и нравишься! С этим диким взглядом, в этой грязной, потной одежде...

Раскольников отшатнулся от неё, потому что она протянула к нему руки и, ещё чуть-чуть, могла бы уцепиться за куртку и обнаружить припрятанный там топор.

— Не бойся! — продолжала старуха. — Твоя невеста ни о чём не узнает. Ты правильно сделал, что пришёл ко мне... Ну если хочешь, возьми сейчас же свои вещи, — она поспешно кинулась к комоду, отперла его маленьким ключиком и вынула оттуда его серебряные часы, затем взглянула на блестевшее у неё на руке Настино кольцо и сладострастно выдохнула из себя: — Его ты получишь потом, после этого... А теперь иди ко мне!"

Алёна Ивановна снова протянула к нему руки и приблизила своё покрытое глубокими морщинами лицо к его подбородку. Старуха была словно сама не своя: её глаза блестели, длинные, прозрачные ногти вонзились Раскольникову в шею. Он ощутил совсем близко от себя её холодное дыхание и запах сырости, исходящий от её видимо слишком долго пролежавшего в шкафу платья. 

Раскольников в ужасе отпрянул от неё и вынул топор. Старуха вскрикнула. Топор опустился на её голову, которая тут же превратилась в нечто бесформенное и кровавое. Нужно было, не теряя времени, искать деньги, но Родион несколько секунд не мог оторвать взгляда от убитой. Как зачарованный следил он за стекающей на ковёр кровью, несмотря на подступающую к горлу тошноту, будто желая наказать себя этой страшной картиной за только что совершённое преступление. Затем он кинул топор на пол и начал рыться в ящиках комода. Его слабость, казалось, прошла, только голова была тяжёлая, как гиря, и внезапно откуда-то взявшийся жар, распространяясь по всему телу, будто поджаривал его на медленном огне. Набив карманы пачками денег, он уже собирался идти прочь, но, вспомнив про лежащие на трюмо часы, захотел взять и их. Для этого ему пришлось перегнуться через труп старухи. С ловкостью удалось ему это, даже ботинки не запачкались в крови.

Но Раскольникову вдруг и этого показалось мало. Он внезапно почувствовал неодолимое желание как-нибудь утвердить свою победу, окончательно доказать своё бесстрашие. Стараясь не угодить в лужу крови, Родион опустился перед трупом на колени и осторожно вынул бриллиантовые серьги из ушей старухи.

"И кольцо, кольцо, — подумал он. — Настино колечко."

Раскольников приподнял раскоряченную как осьминог старухину кисть и попытался стянуть кольцо с похолодевшего пальца. Но кольцо не хотело поддаваться. Родион в бешенстве рванул ещё раз и с силой содрал его со старухиной руки, оставив на дряхлой коже широкий кровавый след.

Распихав добытые им вещи по карманам, Родион уже собирался скрыться с места преступления. 

Вдруг он с ужасом услышал, как в коридоре открылась входная дверь. Его охватила паника.

— Алёна, — раздался в коридоре голос Лизаветы, — ты ещё здесь?

По-видимому, она направлялась прямо в комнату старухи. Раскольников, опередив её, сам выскочил в коридор, прикрыв за собой дверь.

Лизавета отряхивала свой зонтик. На ней был жёлтый плащ, из убранных наверх белых волос выбилось несколько непослушных локонов. Лицо её, почти без косметики, казалось бледным и немного утомлённым.

— А ты что здесь делаешь? — удивилась она, увидев Раскольникова. — Неужели у Алёны был? На её деньги польстился? — Лизаветино лицо исказилось от злобы. — Ненавижу! — воскликнула она вдруг и, отбросив зонтик, с невероятной прытью кинулась вдруг в гостиную.

Прежде чем Раскольников успел что-либо сообразить, Лизавета уже размашистыми движениями руки сметала с полок так заботливо расставленные там некогда Алёной Ивановной статуэтки, часики и прочие безделушки. Балансирующие на одной ноге балерины, плачущие в рукав Пьеро, держащиеся за юбки пастушки падали на пол, теряли свои головы и носы, закатывались под диван и кресла. Из филигранной работы часиков выскакивали пружинки и стрелочки. Целая миниатюрная империя, казалось, рушилась под безжалостным натиском Лизаветы. Раскольников растерянно наблюдал за ней из коридора через полуоткрытую дверь. Дочиста опустошив все полки, Лизавета резко повернулась к нему.

— Ах ты дрянь, дрянь, дрянь! — почти взвизгнула она и одним прыжком очутилась возле Раскольникова.

Её красные, острые ногти впились ему в лицо и стали отчаянно, до крови царапать его кожу. Он в гневе попытался оттолкнуть Лизавету от себя, но она вцепилась одной рукой ему в куртку, пытаясь вонзить ногти другой руки прямо в глаз Родиону. Его охватила бешеная злоба. Почти не помня себя, он схватил Лизавету за обе руки и, втолкнув её в комнату старухи, бросил на пол рядом с Алёной Ивановной прямо в лужу крови. На лице Лизаветы изобразился смертельный ужас, она замерла и даже перестала визжать. Безумным от страха взглядом обвела она комнату: выдвинутые и наполовину опустошённые ящики комода, мёртвую Алёну Ивановну, всё ещё лежавший на полу топор.

— Так вот ты, оказывается, кто, — сказала она тихо, подняв глаза на стоявшего над ней Раскольникова, вонзившего в неё свой полный ненависти взгляд. — Не убивай меня, пожалуйста, — продолжала она ещё тише, — я никому не скажу, что видела тебя.

Раскольников молчал.

— Ну пожалуйста, — попросила она ещё раз. — Пожалей хоть моего ребёночка. Я ведь из больницы сбежала, я не хотела делать аборт...

Но Раскольников уже поднял топор. Лизавета, видимо понимая, что теперь всё кончено, закрыла лицо руками и тихонько заплакала. Раскольников подошёл с другого конца, прикидывая, откуда удобнее нанести удар. Он видел, как её грудь под расстёгнувшимся плащом вздрагивает от рыданий. Размазавшаяся от слёз тушь стекала чёрными ручейками по подбородку на Лизаветину полную шею. Раскольников заметил розовую кружевную сорочку, выбившуюся из-под её платья. Он не мог долее выносить эту жалкую сцену. Ворочающаяся на полу Лизавета внушала ему настоящее отвращение. Со всего размаху ударил он её топором, и она тут же замерла, перестала наконец отчаянно извиваться и рыдать. Только чёрных струек туши уже не было видно из-за потоков крови, хлынувших ей на лицо и шею.

Раскольников сам потом удивлялся, как хладнокровно он действовал в тот момент, как тщательно вытер лезвие топора простынёй со старухиной постели (значит не растерялся, сообразил, что оружие нельзя оставлять на месте преступления), как внимательно осмотрел он себя в зеркале со всех сторон, не налипла ли где кровь, как, выйдя в коридор, некоторое время прислушивался у двери, нет ли кого на лестнице. Убедившись, что всё тихо, он осторожно приоткрыл дверь и высунулся наружу. Каков был его ужас, когда именно в этот момент, наверху послышались громкие голоса. Но вместо того, чтобы снова зайти в квартиру и переждать, Раскольников в каком-то внезапном порыве сделал всё совсем наоборот — а именно стремительно кинулся вниз по лестнице, даже не прикрыв за собой хорошенько дверь.

Выбежав на улицу, Раскольников почувствовал невероятное облегчение. Он жадно вдыхал холодный воздух, будто человек, только что чудом избежавший удушья. Почти машинально шёл он быстрым шагом по направлению к Невскому. Весь геройский, романтический бред уже давно выветрился из его головы, осталась только невероятная усталость и смутное сознание того, что он сделал что-то ужасное, о чём лучше не вспоминать.

Но надо было куда-то девать топор, который невероятно тяготил его теперь. Ему казалось, он и минуты долее не продержит его под курткой. Выбрав уединённое место на канале Грибоедова, Раскольников бросил топор в воду. Тот тут же утонул, и Родион, облегчённо вздохнув, пошёл дальше. Но облегчение продолжалось недолго. Раскольников никак не мог понять, что с ним происходит: его бросало то в жар, то в холод, голова раскалывалась, мысли путались. Ему хотелось улечься прямо на мостовой и отдохнуть, и лишь смутное сознание того, что необходимо убежать как можно дальше от места преступления, удерживало его от осуществления этой идеи. 

Раскольников пощупал свои карманы, их содержимое вдруг представилось ему каким-то страшным бременем, помехой, камнем, способным утащить его за собой на дно.

"Зачем только взял?" — досадовал он уже сам на себя.

Но тут же опомнился:

"Как зачем? Мне же деньги были нужны... Впрочем, нет ничего глупее, как продемонстрировать всем немедленно, что я вдруг разбогател... Ничего, Настя подождёт, все подождут... Главное, что я теперь сам знаю..."

Спрятать награбленное дома он не мог. Настя бы обязательно нашла. И хотя со временем он собирался ей всё рассказать, но для этого необходимо было выждать подходящий момент, одним словом, хорошенько её подготовить. Поэтому он решил теперь припрятать деньги до лучших времён где-нибудь в городе, так, чтобы, кроме него, никто не мог бы наткнуться на них, даже случайно. 

Но не так-то легко было подобрать подходящее место. Закопать где-нибудь в парке? Рискованно: его могут увидеть за этим занятием, да и не было у Раскольникова теперь сил, чтобы копать. Вдруг его осенила одна идея. В этот момент он как раз проходил мимо улицы Бродского. В том месте, где эта улица пересекалась с Невским проспектом давно уже отстраивали заново какую-то гостиницу. Раскольников ещё прежде, проходя мимо, на протяжении целого года не замечал никакого продвижения в ходе работ. Изредка видел он тут двух-трёх строителей, которые, впрочем, постоянно, казалось, находились в состоянии перекура. 

Родион, нагнув голову, протиснулся между грубыми дощатыми лесами внутрь недостроенного фасада. Увидев надпись "Не влезай — убьёт!", он вздрогнул и огляделся по сторонам, будто в темноте действительно мог скрываться кто-то, грозящий ему убийством. 

"Так это ведь я и есть убийца, — сообразил он наконец, немного успокаиваясь. — Значит мне нечего бояться".

Однако страх почему-то не проходил.

Раскольников заметил в одной из выложенных грубой кирпичной кладкой стен небольшое углубление. Лучшего места было не найти. Он вынул из карманов деньги и и поспешно запихал их внутрь отверстия. Немного подумав, Родион приложил к ним и бриллиантовые старухины серьги.

"Часы себе оставлю, — решил он, похлопывая себя по карману. — Пригодятся. И колечко Насте прямо сегодня назад принесу. Пусть порадуется."

Подняв с земли кирпич, видимо, не слишком тщательно закреплённый в своё время в стене рабочими, а потому досрочно отделившийся от своих собратьев, Родион осторожно поставил его на место.

Отряхнув руки, Раскольников, довольный тем, что ему так ловко удалось спрятать свою добычу в надёжном, одному ему известном месте, выбрался снова на улицу и, с трудом передвигая ноги, направился к станции метро.

— Вы лишний билетик случайно не продаёте? — услышал он рядом с собой чей-то голос.

Раскольников, не отвечая ни слова, отшатнулся от заговорившего с ним прохожего и, не поднимая головы, побрёл дальше. Прохожий пожал плечами и, подойдя к филармоническому подъезду, смешался с группой толпившихся там людей.

Глава семнадцатая. O Fortuna!

В Филармонии хор из Германии давал в этот вечер "Кармину Бурану" Карла Орфа. Билетов уже давно было не достать. У входа толклись окоченевшие под дождём любители музыки, добиваясь лишних билетиков.

— Неужели так интересно? — иронически заметил Лужин, стараясь припарковать свою Волгу как можно ближе к филармоническому подъезду, так как сидевшая рядом Дуня была одета в голубое шёлковое вечернее платье и не могла, конечно, сделать ни шага под моросившим дождём, не рискуя испортить свой очень недешёвый туалет, который Лужин подарил ей по настоятельной рекомендации Марфы Петровны. 

Наконец Лужину удалось припарковать машину прямо у входа. При этом, заехав на тротуар, он чуть не задавил двух соискателей билетов, но те были, без сомнения, виноваты сами: Пётр Петрович ехал медленно, давая им возможность сто раз отойти в сторону, но те сами предпочли стоять до конца и теперь, видимо, ещё не совсем опомнившись от испуга, недовольно посматривали на него. Но Лужин даже не удостоил их взглядом. Он помог своей невесте выбраться из машины, и тут же оба пострадавших забыли нанесённую им только что обиду и перестали злобно коситься на Лужина: Дуня приковала к себе внимание всех столпившихся у подъезда. Она и вправду была необычайно прекрасна в своём платье, державшемся лишь с помощью тоненьких бретелек на её обнажённых плечах. Светло-голубая шёлковая материя эффектно контрастировала с темно-каштановыми волосами, тяжёлыми локонами спадавшими ей на спину. 

"Правильно Марфа посоветовала. Действительно, стоящая вещь", — подумал про себя Лужин, имея в виду платье.

— Давно уже здесь не был, — проговорил он, поднимаясь с Дуней по мраморной, устланной ковром лестнице. — Помню, пару лет назад тут в честь семидесятилетия Октября такой концерт устроили грандиозный, с самыми известными солистами. Марфа Петровна с мужем тогда тоже были, но теперь им не до этого... Да, плохо, когда раздор в семье, нельзя этого допускать. Не хочу ничего сказать против Марфы Петровны, но умная женщина никогда до такого не доведёт.

Дуня несколько изумлённо покосилась на него, но ничего не сказала, тем более, что в фойе, куда они только что поднялись, Лужин заметил каких-то своих знакомых и уже спешил им навстречу.

— И вы здесь, Алексей Григорьевич! — сдержанно воскликнул он, пожимая руку мужчине лет сорока пяти в тёмно-синем костюме с золотыми запонками и в клетчатом галстуке, — Тоже, значит, достали билеты? Ну не на первый ряд, конечно?.. На первый?.. Хм... Да, мы, конечно, тоже.

Алексей Григорьевич хоть и отвечал на вопросы Лужина, но смотрел всё это время исключительно на Дуню, впрочем, как и его стоявшая рядом спутница с залитыми лаком рыжими волосами, в чёрной, натянутой на бесформенную талию юбке и в кремовой блузке с огромным бантом посередине. По мере того, как женщина разглядывала Дуню, её лицо заливал румянец недовольства.

— Да, забыл вам представить, — забеспокоился Лужин. — Моя невеста, Авдотья Романовна или просто Дунечка, — он погладил её по спине, чего прежде никогда не делал.

— Мы слышали уже, что вы женитесь, — вставила спутница Алексея Григорьевича, — но не думали, что такая... — она снова недружелюбно покосилась на Дуню, — разница в возрасте.

— Пойдём лучше в буфет мороженое есть, — предложила Дуня, подталкивая Лужина под локоть.

— Ну пойдём, — согласился Пётр Петрович, накручивая себе на палец её локон. — Хотите с нами?

Женщина поморщилась, но Алексей Григорьевич кивнул и пошёл как зачарованный вслед за Лужиным, который вёл теперь Дуню под руку. Раскрасневшаяся спутница семенила сзади. Но в буфете толпилось уже столько народу, что, к огромному облегчению Дуни, они тут же потеряли обоих из виду.

— Кто это? — спросила она Лужина, пока они стояли в очереди.

— Да так, тоже завкафедрой истории КПСС, только в институте Герцена, и его жена... Тебе сколько шариков, два или три?

— Три, здесь такая духота, нужно охладиться, — ответила Дуня, обмахиваясь купленной ещё у входа программкой.

С двумя вазочками мороженого в руках Лужин ловко пробрался через толпу народа к столикам. И тут произошла ещё одна встреча. За одним из столиков сидели целых три коллеги Петра Петровича по кафедре со своими жёнами. Лужин тут же подсел к ним и посадил Дуню рядом с собой. Узнав, что это и есть его невеста, все осыпали Петра Петровича поздравлениями, но их взгляды не понравились Дуне. В них были растерянность и зависть, плохо скрываемые под подчёркнуто непринуждённой фамильярностью, не лишённой, впрочем, некоторого подобострастия, которое и подобает сохранять подчинённым в присутствии начальника. Разговор зашёл о погоде.

— Неделями стояла жара, — заметил кто-то. — Мы уже думали, всё лето так и продержится. И вот теперь этот холод и ливни.

— Да, — поддержали его. — При чём ни с того, ни с сего. Обещали всего лишь переменную облачность, а тут уже второй день дождь льёт беспрерывно.

Посетовав на погоду, заговорили об ожидающихся сокращениях на кафедре.

— Не будет этого! — заверил Лужин. — По крайней мере, не в нашем университете!

— А кое-кто другого мнения, — вздохнул один сотрудник помоложе. — Вот я вчера слышал, как люди в очереди говорили: всех коммунистов надо на фонарях вдоль дороги перевешать.

Женщины ахнули:

— Какая жестокость! Какое зверство! Прямо так и сказали?!

— Да, прямо так, — коллега Петра Петровича, видимо, был доволен произведённым эффектом.

— Что за глупости? — попытался восстановить спокойствие Лужин. — Мало ли что дураки в очереди скажут.

— Это глас народа, Пётр Петрович, — возразил всё тот же молодой сотрудник. — С народом считаться надо или...

— Что "или"?

— Или не распускать его, вот что. Перестройка партией и во благо партии устроена была, а теперь против неё и оборачивается. Вот такое вот свинство!

— Да, — сказала одна из женщин, — я думаю, конечно, так далеко не зайдёт, но вот я говорю своему: останешься без работы, что мы будем делать? Умные люди думают о будущем — деньги в кооперативы там какие-нибудь вкладывают...

— Что вы такое говорите? — возмутился Лужин. — Какие там кооперативы?! Да разве я для этого всю жизнь историю нашей партии преподавал, чтоб потом коньяк в каком-нибудь ларьке продавать?

— Кооперативы бывают разные, необязательно в ларьке, — заметили ему.

— Нет, я уж лучше на Кубу эмигрирую! — гордо ответил Лужин.

Дуня, которая тяготилась этим разговором, отодвинула от себя недоеденную порцию мороженого и обратилась к Лужину:

— Здесь ужасно душно. Пойдём, выйдем в фойе, там, кажется, окна открыты.

— Ну ладно, — согласился Пётр Петрович, вставая с места. — Увидимся ещё в зале или после концерта, — махнул он рукой своим коллегам.

Оставшиеся за столиком, проводив взглядом удалившегося с Дуней Лужина, тут же переменили тему разговора.

— И чего это ей вдруг стало душно? — произнесла одна из женщин. — На ней же такое платье — всё равно что голышом.

— Это не платье даже, а нижнее бельё, — добавила другая. — В Филармонию надо одеваться прилично.

— Ну она, положим, может себе позволить, — возразил кто-то из мужчин.

— Многие могут себе позволить, но не все позволяют. Да, представьте себе, есть ещё женщины приличные и скромные, — парировала его жена.

— Да что вы на неё набросились? — вставил кто-то. — Она ведь такая молоденькая, почти ещё ребёнок...

— Хорош ребёнок, — ответили ему. — Вот окрутила ведь Лужина, хоть он у нас и безнадёжным холостяком считался. Наверное, забеременела уже от него для надёжности.

— Очень нужен ей наш Лужин, — засомневался один из мужчин. — Могла бы себе и получше кого-нибудь найти, пусть и того же возраста.

— На себя что ли намекаешь? — возмутилась его жена. — Вот они мужчины: надень платье покороче, у них тут же инстинкт срабатывает.

— Ничего у меня не срабатывает! — разозлился муж.

— Ну ладно, это я про других говорю, у которых обычно срабатывает, — отозвалась с усмешкой жена.

В это время прозвучал первый звонок. Все нехотя поднялись и направились в зал. Дуня и Лужин уже тоже пробирались к своим местам.

— Сколько раз была в Филармонии и никогда ещё не сидела так близко, — призналась Дуня. — А тут ещё такой концерт! Ты молодец, что достал билеты!

Пётр Петрович скромно промолчал и занял своё место в первом ряду. Дуня села рядом и стала рассматривать программку.

— А ну-ка, покажи, что там за рисунок? — спросил Лужин, надевая очки. — Иконка какая-то?

— Да нет, тут же написано: колесо Фортуны.

— Что ещё за колесо такое?

— Видишь, в центре сидит Фортуна — богиня судьбы. Она вращает своё колесо и тот, кто сегодня сидит наверху и царствует, завтра падает вниз, а послезавтра уже лежит, полностью раздавленный, у ног Фортуны. Посмотри, здесь всё нарисовано.

— Да, мне особенно этот человек нравится, с которого корона падает. Как во время Революции, — оценил Лужин. — А что, они про это петь будут?

— Ну да, про Фортуну и не только. Вот тут тексты.

— По-латыни что ли?

— Да, но тут есть перевод...

Но Лужин уже не слушал, он махал рукой Алексею Григорьевичу и его супруге, которые только что уселись на свои места недалеко от них. Подходили и другие знакомые Петра Петровича. У всех у них были места в первых пяти рядах. Дуня чувствовала себя между ними не в своей тарелке. В глубине души ей теперь хотелось перебраться на дешёвые места на хорах, где она только что заметила пару знакомых из университета.

"Наверное, они сейчас там обсуждают что-нибудь весёлое, — подумала она, увидев на их лицах улыбки. — Меня, наверное, обсуждают", — вдруг пришло ей в голову, и она, глубоко вздохнув, снова погрузилась в изучение программки.

Раздался третий звонок. Стали закрывать двери. Зал был наполнен до отказа, тем более удивилась Дуня, увидев, что место по правую руку от неё осталось свободным. Кто-то не пришёл и даже не потрудился при таком спросе сбыть свой билет. Обладатели входных билетов с вожделением косились на свободное место, но никто так и не отважился занять его.

Начались аплодисменты. На сцену вышли музыканты и хор. Дуня всё ещё надеялась, что кто-то в конце концов сядет рядом с ней: пустовавшее место наполняло её какой-то необъяснимой тревогой. 

Всё затихло. Публика замерла в ожидании. Первый аккорд, мощный, как удар грома, потряс зал. "O Fortuna!" — торжественно и с каким-то трагическим надрывом грянул хор. Мороз пробежал у Дуни по коже. Затаив дыхание, прислушивалась она к льющейся теперь в пианиссимо величественной мелодии, в которой хор выражал свою жалобу на богиню судьбы, уничтожающую по одному своему капризу целые царства и возводящую на их месте новые. Мелодия становилась всё громче, уже не жалоба слышалась в ней, а восхищение и преклонение перед всемогущей Фортуной. Это был гимн в её честь, но какой-то тревожный, полный священного трепета перед ней. Дуне казалось, что она почти физически ощущает эту страшную и, вместе с тем, поражающую воображение своим величием силу бесконтрольно вращающегося колеса судьбы. Мелодия достигла высшей точки своего напряжения. Дуня, широко открыв глаза, ожидала по меньшей мере конца света. Но конец света не состоялся, напротив: последовали дальнейшие части оратории, в которых бурлила жизнь с её печалями, радостями, отчаянными страстями и нежными признаниями в любви, комическими и трагическими ситуациями. Дуня слушала как зачарованная. Ей казалось, что мир во второй раз возникает из хаоса и на её глазах обретает свои осмысленные формы.

Незадолго до окончания она вдруг вспомнила про Лужина, повернулась к нему, желая хотя бы взглядом поделиться с ним своим восторгом. Но Лужин, откинувшись головой на спинку кресла, беззаботно дремал. Дремали также и Алексей Григорьевич со своей женой, и коллеги Петра Петровича из буфета, и ещё многие на первых рядах, кого Дуня не знала, но о чьём высоком общественном положении она могла догадываться.

Наконец грянуло заключительное "O Fortuna!". Уснувшие на первых рядах начали просыпаться. Растерянно глядели они вокруг себя, застигнутые врасплох могучим аккордом, лишь постепенно, видимо, вспоминая, где они находятся. Но Дуня не могла уже этого видеть. Её внимание привлёк МК, появившийся на хорах над сценой при первом ударе в литавры в заключительном номере. Несмотря на весь музыкальный пафос той минуты, в которую он появился в зале, МК имел вид самый неторжественный, который только можно себе представить. Несколько секунд он стоял у двери, через которую только что вошёл, и, вытягивая шею, смотрел по сторонам, будто выискивая кого-то глазами. Затем сделал кому-то знак рукой и прогулочным шагом направился вперёд по направлению к перилам, на которых, как обычно, висели любители заглядывать сверху на руки дирижёру. Остановившись у перил, он облокотился на них и, как показалось Дуне, нагло улыбаясь, уставился прямо на неё. Дуня не могла уже сосредоточиться на музыке, величие атмосферы было разрушено.

Последний аккорд замолк. Начались аплодисменты. МК тоже хлопнул пару раз в ладоши, но тот же час, видимо, решив, что не стоит утруждать себя, сделал пару шагов назад и вскоре затерялся между зрителями, начавшими уже подниматься со своих мест. Овация продолжалась минут пять. Дуня заметила, что те, кто во время концерта уснули, аплодировали чуть ли не громче всех: наверное, они особенно радовались тому, что всё наконец кончилось. Дуня хлопала, скорее, рассеянно. Она всё ещё не могла отделаться от неприятного впечатления, которое произвело на неё неожиданное появление МК в такой с музыкальной точки зрения драматический момент. Ей казалось, он оскорбил её уже было слившиеся с музыкой чувства, осмелившись, возникнув вдруг перед её взором, разрушить торжественное очарование финала.

"Кто вообще впустил этого идиота? — думала она. — Что, там у них некому следить за тем, чтобы люди не врывались в зал во время концерта?"

Но она тут же попыталась себя успокоить:

"Это я сама виновата. Реагирую, как всегда, преувеличенно. Здесь общественное место, мало ли кто тут ходит. Мне его бояться нечего".

Аплодисменты кончились. Все поднялись с мест и направились к выходу.

— Сильный концерт, — сказал Лужин Дуне, потягиваясь.

— Да, — вздохнув, ответила она.

— Не понравилось что ли? — заподозрил Лужин, заметив её расстроенное лицо.

— Пойдём лучше скорее, я хочу домой, — сказала Дуня, не отвечая на его вопрос.

Но идти "скорее" у них не получилось: у каждой двери, ведущей из зала, образовалась настоящая очередь, и им пришлось ещё довольно долго дожидаться, пока они наконец сумели выбраться наружу. Но и тут возникли проблемы с передвижением: спускаться вниз по запруженной людьми лестнице можно было только, делая примерно два шага в минуту.

— Ну хватит, — решительно сказал Лужин. — Нам бежать некуда, подождём в фойе, пока народ немного разойдётся.

Эта идея, видимо, пришла в голову не ему одному. Отдельные группки ещё оставались в фойе, обсуждали концерт, разливали по бокалам и пили принесённое из буфета шампанское. У гипсового бюста Римского-Корсакова стоял МК, окружённый студентами, которых Дуня ещё перед концертом заметила на хорах. Он рассказывал им что-то такое, к чему они прислушивались с крайним интересом. Однако, увидев Дуню с Лужиным, МК прервал свой доклад к огромному неудовольствию слушателей и направился с приветствиями к профессору и его невесте. Дуня немного удивилась, что никто из студентов, некоторые из которых были ей хорошо знакомы, не последовал за ним.

МК пожал руку Лужину, благоразумно ограничившись лишь кивком в сторону Дуни, видимо, понимая, что после случившегося в прошлый раз она больше не подаст ему руки.

— Когда это ты успел тут появиться? — спросил его Лужин. — Мы тебя не видели перед началом.

— А я только что пришёл, пять минут до конца, — беззаботно ответил МК.

— Как? — удивился Лужин.

— Да я, если честно, вообще идти не собирался. У меня и билета не было. Но тут вот какая история вышла. Если на ночь не боитесь, расскажу.

— Ну давай-давай, без предисловий, — потребовал Лужин.

— Короче, у меня есть одна знакомая секретарша в уголовном розыске. Вы понимаете, нам, журналистам, без таких связей нельзя. Правда, до сегодняшнего дня она мне ничего хорошенького не подкидывала, всё какие-то безобидные истории: один бомж убил другого в пьяной драке, да и то был сразу пойман. Кого это интересует? К тому же и об этих мелочах я всегда последний узнавал, когда другие уже тысячу раз об этом репортаж написали и всё на плёнку засняли. Но сегодня и я, наконец, получил свой шанс. Часа три тому назад она позвонила мне и говорит: двойное убийство на канале Грибоедова, преступник неизвестен (это, заметьте, уже что-то). "Тебе, говорит, первому сообщаю, ещё никто не должен был узнать, наши ведь только что выехали по вызову". Я, конечно, не теряя времени, поехал туда, и действительно оказался там чуть ли не раньше следователя. Видел всё собственными глазами и говорил со свидетелями ещё до того, как их стали допрашивать. Потом, конечно, журналистов тьма понаехала, но там уже милиция всё огородила и никого больше не пускала. Так что можете меня поздравить: мне уже три газеты на завтра репортаж заказали. Сегодня всю ночь за печатной машинкой придётся просидеть, — МК был казалось в прекрасном расположении духа. — А что за убийство! Пальчики оближешь! Две женщины, сёстры, зарублены в своей квартире топором. Море крови. Работал какой-то Джек Потрошитель, маньяк по всей видимости. Это моё мнение. Официальная версия — ограбление. Но я в это не верю. Денег и вещей он немного взял, то, что под руку попалось, даже дверь за собой не закрыл — идиот. Поэтому соседи так быстро и обнаружили. Ясное дело — маньяк, убийство, как говорится, для убийства, l'art pour l'art. (искусство для искусства)
— Как же он в квартиру-то попал? — спросил заинтересовавшийся происшествием Лужин.

— В том-то и дело. Дверь не сломана, ничего: его должны были впустить. Я говорил с соседями. Одна из сестёр, уже старуха, коллекционировала всякие безделушки, скупала их с рук, даже объявления в газетах давала, а вторая, помоложе, постоянно шлялась с какими-то мужиками. Значит, вероятнее всего, либо к первой пришёл по части перепродажи, либо ко второй в качестве любовника. Или и то и другое вместе.

— Однако, ты далеко уже продвинулся в своих расследованиях, — заметил Лужин. — История, конечно, любопытная, — продолжал он, — только я до сих пор не могу понять, что ты после всего этого делаешь в Филармонии.

— Я тут, честно говоря, из чисто спортивного интереса, — объяснил МК. — Дело в том, что ещё до прихода милиции, я обнаружил на тумбочке в комнате, где лежали трупы, билет именно на этот концерт. А одна из сестёр, старуха, и одета была по-праздничному, насколько можно было рассмотреть. Я и подумал: не исключено, что она со своим будущим убийцей собиралась на концерт, и второй билет у него. Непонятно, конечно, почему он именно со старухой должен был в Филармонию идти, но чем чёрт не шутит. А раз он такой маньяк и сумасшедший, мне и пришло в голову посмотреть, не отправился ли он, как говорится, с корабля на бал, то есть с места преступления прямо на концерт. Глупая гипотеза, не спорю, но тут недалеко, и я всё же решил зайти. Даже не знаю, как меня впустили без билета. Я показал им какое-то удостоверение с прошлогодней практики в "Смене", так они меня, как журналиста, чуть ли не к музыкантам за кулисы провести хотели. Но это уже не моя область.

— Ну и что, видел маньяка? — насмешливо спросил Лужин, всё же заметно шокированный тем фактом, что одна из убитых должна была в этот вечер присутствовать вместе с ними на концерте.

— Да нет, я же говорю: это была с самого начала безнадёжная идея. Даже если б и сидел какой-нибудь подозрительный тип рядом со старухиным местом, то на девяносто девять процентов он бы ничего общего с преступником не имел. Но отрицательный результат тоже ведь результат. Я в том смысле, что тут всё абсолютно чисто оказалось: с одной стороны от двадцать пятого места на первом ряду, которое на старухином билете значилось, был проход, а с другой (это ведь даже забавно) сидели вы с Дуней. Я несколько раз, стоя на балконе, ряды пересчитал, а потом ещё по плану проверил, да и вы сами видели, что рядом с Дуней место пустовало...

Дуня и Пётр Петрович смотрели на него широко раскрытыми от ужаса глазами.

— Это даже удачно получилось, — продолжал как ни в чём не бывало МК. — Потому что вас-то я никак не могу подозревать. Так что вся эта ниточка с билетами тут же отброшена... Да чего вы так заволновались? Так и знал, не надо было вам рассказывать.

— Да, неприятно всё-таки, — признался Лужин. — Почему именно рядом с нами?

— Не думайте об этом, — посоветовал МК. — Пустая случайность, ну или там какой-нибудь тайный знак судьбы, значение которого нам пока неизвестно... Как говорится, "O Fortuna!"

— Какой там знак судьбы, что ты говоришь? — возмутился Лужин. — Ты же у меня научный атеизм на пятёрку с плюсом сдал...

Но МК, не дослушав Петра Петровича, кивнул ему в сторону буфета:

— Пойдёмте, отпразднуем начало моей большой журналистской карьеры. Угощаю вас и вашу невесту, чем вы захотите.

— Крепкие у тебя нервы, — заметил Лужин, следуя за ним в буфет в какой-то тяжёлой задумчивости.

Дуня также находилась в этот момент под слишком сильным впечатлением от рассказа МК, чтобы сохранить в себе силы сопротивляться его приглашению в буфет.

В буфете МК тут же заказал бутылку шампанского.

— Нет, пить я не буду, — покачал головой Лужин, — я за рулём.

— Ну так и я за рулём, — возразил МК. — Но что сделается с одного бокала?

— А если проверка какая? — настаивал на своём Лужин. — Нет, мне в моём возрасте несолидно. Пейте лучше вы с Дуней.

Но Дуня тоже отказалась, так что МК пришлось одному выпить почти целую бутылку, рассказывая при этом о своих грандиозных планах на будущее, так что Пётр Петрович даже предостерёг его от "звёздной болезни" и попросил не забывать о своих обязанностях по отношению к университетским изданиям. Наконец МК уже не мог больше пить, да и Лужин решил, что пора ехать домой.

Они спустились по опустевшей лестнице в вестибюль, где ещё было довольно много народу, в том числе и студенты, слушавшие МК в фойе. Увидев его, они предложили ему поехать с ними к кому-нибудь домой и рассказать до конца все подробности страшной истории, только что имевшей место на канале Грибоедова. Но МК стал отказываться, ссылаясь на то, что ему надо за ночь написать три статьи. Студенты обижались и настаивали.

— Ну ладно, сейчас я приду, тогда, может, что-нибудь придумаем, — сказал он наконец, направляясь в туалет.

— Да, мне тоже надо зайти, — обратился Лужин к Дуне. — Подожди меня здесь.

— И вы тоже туда, Пётр Петрович? — изображая крайнее изумление, спросил МК, когда оба уже стояли у дверей уборной. — Ну я тогда как-нибудь потом. То есть мне чего-то расхотелось, — говоря это, он как-то хитро косился на группу студентов.

Лужин пожал плечами и скрылся за дверью туалета. Студенты так и покатились со смеху. 

"Что это ещё за тонкий юмор?", — подумала Дуня, и так как ей не хотелось оставаться сейчас одной среди студентов, она тоже отправилась в уборную поправить причёску и макияж.

Тщательно расчесав свои длинные волосы и, заново напудрившись, она вернулась в вестибюль. МК по-прежнему дискутировал со студентами, а Лужин стоял уже у самого выхода, беседуя с какой-то женщиной. Дуня узнала её: это была одна университетская преподавательница, проводившая обычно практические семинары по английскому языку. Маленькая, белокурая и очень добрая, Анна Михайловна пользовалась особенной любовью студентов. Теперь она стояла перед Лужиным, вся завёрнутая от дождя в несуразный широкий плащ с капюшоном, держа за руки двух своих детей, девочек восьми-десяти лет, так же основательно закутанных. Её муж, высокий мужчина с несколько угрюмым лицом, держался несколько в стороне, сосредоточенно рассматривая свои галоши.

Дуня подошла и поздоровалась.

— Здравствуй, Дунечка, — поприветствовала её Анна Михайловна. — Мы и не знали, что ты тоже здесь, а то бы, конечно, не стали просить Петра Петровича.

— О чём просить? — удивилась Дуня.

— Да вот, — объяснил Лужин. — Анна Михайловна живёт на самой окраине, туда теперь автобусы раз в два часа ходят, а от автобуса ещё идти двадцать минут под таким дождём. Вот она и хотела, чтобы я её с мужем и с детьми подвёз...

— Да не в дожде проблема, — объяснила Анна Михайловна, — а в том, что — вы слышали? — по Ленинграду сейчас ходит страшный маньяк-убийца. Только сегодня двух женщин топором зарубил. А у нас район уж очень неспокойный... Вот я и не решаюсь с детьми. Мы бы на такси, да где теперь их поймаешь?.. Ах, что я говорю? Вы же всё равно с Дунечкой, мы уж что-нибудь придумаем.

— Убийца, убийца! Мама, мы не хотим! — заныли дети.

Дуне и Петру Петровичу было заметно неловко. 

— Я бы с удовольствием поехала на метро, — объяснила Дуня, — мне не очень далеко, но я с собой даже кофты никакой не взяла, не говоря уже о зонтике.

МК, которому, видимо, как-то удалось отделаться от жаждущих подробностей преступления студентов, возник перед ними и поинтересовался, почему у всех такой озабоченный вид. Узнав, в чём дело, он задумался и наконец предложил решение проблемы:

— Послушайте, Анна Михайловна, в ваш район я ехать не могу. Это слишком далеко, а мне ещё всю ночь работать, но если Пётр Петрович согласится, я подброшу Дуню на своей машине, от неё мне потом намного удобнее будет добираться.

Анна Михайловна тут же начала его горячо благодарить, дети успокоились и утёрли слёзы, Лужин тоже не возражал. Дуня не решилась противоречить.

"В конце концов я уже выдержала в его обществе около получаса, — подумала она. — Ещё полчаса погоды не сделают. Пусть знает, что я не боюсь. К тому же мне ещё с ним надо кое-что обсудить..."

И она с подчёркнутым безразличием дала своё согласие.

— Только ты как там? — спросил Лужин МК. — Шампанское уже выветрилось?

— Ну, Пётр Петрович, вы меня обижаете. Нет, знаете, я теперь и до машины не доберусь.

— Ладно, только езжайте осторожней, — согласился Лужин.

Они вышли на улицу. Анна Михайловна тут же начала запихивать детей и мужа в Лужинскую Волгу, а МК отправился к своей, припаркованной где-то за углом машине, чтобы подогнать её к самому входу, так как Дуня в лёгком, вечернем платье совсем не могла идти под дождём. Она ждала его под навесом у филармонического подъезда.

— Зайди лучше внутрь, — посоветовал Лужин, высунувшись из машины, — простудишься.

— Да нет, ничего, — ответила Дуня.

— Ну ладно, как знаешь, — он уже сидел за рулём рядом с мужем Анны Михайловны. — Я тебе завтра утром позвоню. Ну давай, — он поднял стекло и, развернув машину, поехал прочь.

МК долго не появлялся, и Дуня начала уже было думать, что он играет с ней какую-то злую шутку, но наконец он подъехал прямо к подъезду в своих новеньких темно-вишневых Жигулях.

— Нравится? — спросил он, открывая Дуне дверь.

— Да, я просто потрясена, — усмехнулась Дуня, усаживаясь рядом с ним.

МК сделал вид, что не заметил её иронического замечания и, выехав на Невский проспект, не спеша повёл машину в сторону Дворцовой площади.

— Ты хоть знаешь, куда ехать? — спросила Дуня. — Проспект Стачек.

МК ничего не ответил. Когда они стояли перед светофором, он наклонился, доставая что-то из ящика с той стороны, где сидела Дуня. Она заметила, что от него пахнет каким-то очень сладким одеколоном и табаком. Вообще обычно МК курил, не переставая, вот и сейчас он, видимо желая вознаградить себя за вынужденную паузу во время пребывания в Филармонии, вытащил из ящика пачку сигарет, закурил сам и предложил Дуне.

— Твои лучше, чем мои, — заметила Дуня, тоже закуривая.

Едва проехав десять шагов, они снова были вынуждены остановиться перед светофором. Одна из шёлковых бретелек, на которых держалось Дунино платье, соскользнула с её левого плеча. Она не сразу заметила это и, лишь поймав на себе чересчур внимательный взгляд МК, спохватилась и поправила бретельку.

— Скажи, — спросил МК, когда машина снова тронулась с места, — зачем женщины ходят в Филармонию в таких платьях? Музыку слушать?

— Представь себе, — ответила Дуня.

— Ерунда! Музыку вот Анна Михайловна приходила слушать в своей плащ-палатке и во фланелевом костюме под ней. А такие платья ведь для одной цели предназначены — возбуждать мужчин. Разве я неправду говорю? Это как в природе: есть время спаривания, животные начинают завлекать друг друга теми или иными сигналами. Только женщины природу перехитрить хотят — завлекать-то завлекают, а спариваться не собираются. По-моему, это извращение какое-то.

Дуня несколько секунд раздумывала, обидеться ей или нет. В конце концов она решила принять всё сказанное в шутку, тем более, что тон МК был, как всегда, не совсем серьёзный.

— Да, вот такие мы злые, — ответила она, стряхивая пепел с сигареты. — Но ведь и женщинам от мужчин достаётся. Ты сам говорил про природу. Так вот, в природе многие самцы — пингвины, например, — никогда не бросят оплодотворённую ими самку с детьми, а мужчины бросают, и сколько угодно. Да и вообще вы для верности не созданы. 

— Да, тут ты права, — неожиданно серьёзно подхватил МК. — В прошлом году я готовил один репортаж о заключённых, был в мужской и женской колониях. Так вот, меня поразило: в мужской колонии даже к самому захудалому уголовнику каждый месяц приезжает жена, комнаты свиданий постоянно заняты. А в женскую тюрьму ну хоть бы один мужчина приехал. Мне сказали — практически никогда ни мужья, ни любовники их там не навещают. Значит, мужчины и в самом деле непостоянные, не умеют любить на расстоянии. Но я не такой. Я если б встретил женщину, которую полюбил бы по-настоящему, то остался бы ей верным на всю жизнь. Это в моём характер... Что ты смеёшься? — нахмурив брови, обратился он к Дуне.

— Просто я подумала: как же все эти платья, которые тебя возбуждают? — ответила она.

— А они меня только на той женщине возбудить могут, которую я по-настоящему люблю, — при этом он как-то странно покосился на Дуню. — Я бы её и из колонии десять лет ждал, если б понадобилось, ни разу не изменив. Мне бы это ничего не стоило.


Они опять стояли на светофоре. Дворники с трудом разгребали капли с лобового стекла. Когда машина снова тронулась, МК продолжал:

— Но если бы она разочаровала меня, оказалась бы недостойна моей любви...

— Тогда изменил бы? — всё также насмешливо спросила Дуня.

— Нет, и тогда бы не изменил, как ни странно, а если бы и изменил, то только с отвращением, но не об этом речь. Дело в том, что я бы не успокоился, пока не наказал бы её за это так, что она бы на всю жизнь запомнила, — в голосе его снова появилась обычная ирония, окрашенная в этот момент к тому же какими-то злыми, саркастическими нотками. — Вот такая у меня утончённая натура.

"Подлая у тебя натура, а не утончённая", — подумала Дуня, которой стало как-то не по себе от его слов.

Вдруг он резко завернул в одну из боковых улиц и поехал очень быстро, несколько раз проскочив даже на красный свет. Они мчались теперь по каким-то тёмным, незнакомым Дуне улицам. Дуня начинала терять всякую ориентацию.

— Где мы? — спросила она.

— Не волнуйся, я знаю дорогу, — насмешливо ответил МК.

— Ну ладно, если ты действительно уверен, что мы едем правильно... — проговорила Дуня, стараясь сохранять твёрдость в голосе. — Послушай, — продолжала она, — мне надо с тобой поговорить, только серьёзно.

— Ну давай, — как бы нехотя отозвался МК.

— Помнишь, Лужин дал тебе рукопись моего брата, ну чтобы ты просмотрел её для "Философского бюллетеня"? Так вот, я подумала: тебе сейчас всё равно некогда этим заниматься...

— Почему же? Я просмотрел.

— Но ведь ты не можешь взять на себя ответственность составить сокращённый вариант его статей для журнала? Послушай, это научная работа, проект диссертации. Ты же совсем не разбираешься в философии. У тебя другая область.

— Может, я и не разбираюсь, но твой брат разбирается в ней ещё меньше. То, что он там написал, — бред сумасшедшего и в журнале, конечно, даже в сокращённом виде, не появится.

— Ну и прекрасно. Тогда отдай мне, пожалуйста, рукопись назад.

— Нет. Мне Лужин её дал. Ему я и верну... если сочту нужным.

— Да зачем она тебе, если ты говоришь, что бред?

— Ну для смеха иногда перечитать.

— Послушай, Родион не знает, что я кому-то показала его статьи. Он был против.

— Ах, вот как?

— Да. Представляешь, что будет, если до него это как-нибудь дойдёт? Отдай мне рукопись и забудем про неё поскорее.

— Может, у меня к ней интерес есть, чисто журналистский, — возразил МК.

— Да какой у тебя может быть к ней интерес? Ты ведь теперь в основном на криминальной хронике специализируешься, — почти в отчаянии воскликнула Дуня.

— Да, именно в связи с криминальной хроникой она меня и интересует, — спокойно ответил МК. — Особенно с точки зрения криминальной психологии, то есть ты, конечно, права: я не понимаю ничего в философии и во всей этой теоретической зауми, в которой так силён твой братец, но одно мне стало ясно из его псевдонаучного бреда — такой и вправду убить может, чтобы свои фантазии в жизнь претворить, если только достаточно смелости наберётся или же окончательно свихнётся.

— Сразу видно, ты в этом абсолютный дилетант, — сказала Дуня, стараясь сохранять спокойствие. — Путаешь философию с жизнью.

— Да не я путаю, а он. Я его видел как-то раз, мне показывали. По нему сразу видно — человек живёт в своём собственном мире, как Диоген в бочке. У него и взгляд какой-то бешеный. Такой на всё способен. Я эти статьи читал и его себе одновременно представлял, так мне жутко становилось. Особенно когда он про "гения и злодейство" начал, да ещё Гитлера приплёл. Хорошо хоть Лужин этого не успел прочитать: у него отец на войне был ранен. Ему бы плохо стало от того, что брат его будущей жены восхваляет фашизм.

— Ты с ума сошёл?! Он не восхваляет фашизм, а Гитлера привёл как негативный пример.

— Да, негативный, а всё почему? Потому что, как пишет твой Родион, "ему не хватило внутреннего благородства". Только и всего? Понимай, как хочешь. Значит, если у тебя чуть побольше благородства, то убивай себе на здоровье, твори, какие угодно зверства?

— Вот именно, что не какие угодно, — возразила Дуня. — Если у гения хватает внутреннего благородства, он сам может удержать себя в рамках и ограничиться только необходимым...

— Во имя этого "необходимого" и совершаются самые страшные вещи.

Дуня промолчала. В машине стало душно. МК остановился на несколько минут и снял пиджак. Дуня вскрикнула, заметив на рукаве его белой рубашки кровавое пятно.

— Ну что ты испугалась? — проговорил он. — Это я на канале Грибоедова, наверное, запачкался. Там всё было залито кровью, так что ничего удивительного. Работа журналиста.

И уже тронувшись в путь, он прибавил:

— На мне только одна, самая маленькая капелька, да и то случайно. А такие вот теоретики, вроде твоего брата, они по локоть в крови стоят со своими статьями.

— Не думаешь ли ты и вправду, что он мог бы кого-нибудь убить? — возмущённо проговорила Дуня.

— Не думаю, не думаю, это я так, образно выразился, — успокоил он её. — Но статейки я на всякий случай у себя оставлю. Недаром я, когда эти два трупа увидел, про твоего брата вспомнил. Ни одну, даже самую бредовую идею нельзя отбрасывать сразу.

Дуня рассмеялась:

— Бедный, опять ты идёшь по ложному следу. Родиона сейчас даже нет в Ленинграде. Но если тебе так нравится, поиграй ещё в Шерлока Холмса. Я Родиону расскажу, так он даже польщён будет, что ты его на такое способным считаешь. Подумай только — убийца Родион Раскольников держит в страхе целый город!

— В том-то и беда, что будет польщён, даже если и не убивал, — заметил МК, но Дуня, от души смеясь, уже не слушала его.

МК искоса взглянул на неё и некоторое время молчал. Когда Дуня немного отошла от смеха, она увидела, что МК держит в руках две какие-то странные, слишком больших размеров сигареты, одну из которых он протягивает ей.

— Что это? — удивлённо спросила Дуня.

— Травка. Неужели никогда не пробовала?

— Нет, — покачала головой Дуня.

— Ну так давай покурим, — предложил МК.

— Прямо за рулём? Ты с ума сошёл?

— Да ладно, улицы совсем пустые. Тут теперь и слепой проедет... Ну не бойся, мы остановимся.

Он припарковал машину у тротуара. Дуня выглянула в окно. Куда же они заехали? Кругом высились трубы каких-то заводов, даже фонарей не было видно. Но Дуня, охваченная в этот момент отчаянной смелостью, которая всегда овладевала ею, когда ей предстояло попробовать что-то новое и запретное, не испугалась и этого угрюмого пейзажа. Напротив, сознание того, что она собирается заниматься опасным делом именно в опасном месте, даже как-то придало ей мужества.

— А что, сильная у тебя трава? — спросила она МК.

— Ну так, средняя, — ответил он.

Дуня взяла у него "опасную" сигарету и поднесла её к зажигалке. Он тоже закурил, развернувшись к ней лицом.

Дуня не чувствовала ещё ничего особенного, но уже дрожала всем телом в предвкушении и прилежно вдыхала дым, стараясь не пропустить момента, когда придёт удовольствие.

— Ты их часто куришь? — спросила она МК.

— Нет, — ответил он. — Часто дорого, да и незачем.

— А почему сейчас именно решил покурить?

— Хотел тебя угостить, — ответил он. — Когда ещё будем так вот сидеть вдвоём.

Дуня как-то уж слишком весело рассмеялась на эти не содержащие особой шутки слова.

— Скажи, Дуня, — обратился к ней МК подчёркнуто мягким голосом, — сколько у тебя уже было мужчин?

— Зачем тебе? — опять засмеялась Дуня.

— Ну так, интересно. Сколько?

— Пять.

— И что, ты их всех любила?

— Нет, не всех. Ну не допрашивай меня больше, — попросила она, откидываясь на спинку сидения.

Некоторое время они курили молча. Дуня чувствовала, как какое-то сладкое томление разливалась по всему её телу. Даже трение шёлковой материи о грудь и ляжки, в то время, как она поёрзывала на месте, заставляло Дуню вздрагивать от возбуждения. Ей вдруг неудержимо захотелось грязного, животного секса, пусть хоть с МК, а может быть, даже именно с ним. Обе бретельки упали с её плеч, она знала об этом, но не поправляла их.

МК попытался забрать у неё сигарету.

— Хватит уже, — сказал он.

— Нет, не хватит, — обиженно произнесла Дуня.

— Хватит, хватит, видишь, я уже тоже не курю, — ему наконец удалось забрать у Дуни сигарету, и он выкинул её из окна вместе со своей, которая тоже ещё была недокурена.

Дуня снова засмеялась. С левого плеча её платье опустилось так низко, что видна была почти вся грудь.

— А сейчас, скажи, ты любишь кого-нибудь? — спросил МК, возвращаясь к недавнему разговору.

Его глаза странно блестели.

— Сейчас? Нет, никого, — весело покачала головой Дуня.

— А я люблю тебя, — сказал МК, пристально вглядываясь ей в глаза. 

— Ах, меня это не интересует, — отозвалась Дуня, дотрагиваясь рукой до своей коленки и блаженно постанывая.

— Не интересует, значит? — задумчиво проговорил МК.

— Неа.

— А ко мне сейчас поедешь? — спросил он.

Она кивнула.

— И будешь со мной всю ночь? 


— Ну если тебя на целую ночь хватит... — ответила Дуня.

— А утром вернёшься к Лужину?

Она снова кивнула.

— Ненавижу! — воскликнул вдруг МК. — Как я тебя ненавижу! Такую, как ты, даже Лужин не заслужил! Убирайся сейчас же отсюда! 


Открыв дверцу, он вытолкнул испуганную Дуню на улицу и, развернув машину, отъехал от неё на несколько метров.

Дождь уже почти прекратился, но ночной воздух был пронзительно холодным. Резкие порывы ветра, касаясь её обнажённых плеч, причиняли Дуне почти физическую боль. Она растерянно оглядывалась по сторонам, пытаясь для начала найти где-нибудь свободный от луж островок асфальта, так как в её лаковые босоножки на каблуках уже начинала затекать вода. Внезапно она вздрогнула, увидев группу из трёх-четырёх мужчин, появившихся откуда-то из-за угла и идущих в её сторону. До неё доносились грубые слова и полупьяный смех. У Дуни замерло сердце, она оглянулась: МК отъехал слегка вперёд и остановил машину шагах в двадцати от неё. Не долго думая, Дуня бросилась к нему бегом так быстро, как только позволяли её высокие босоножки. Оказавшись возле машины, она что есть силы застучала в стекло. МК открыл дверь. Дуня мгновенно очутилась на сидении рядом с ним и, дрожа всем телом, вцепилась в его рукав.

— Что-нибудь случилось? — спросил МК.

Дуня от волнения не могла говорить, она только кивнула в сторону, откуда шла группа подвыпивших мужчин.

— Ну и что же ты расстроилась? — пожал плечами МК. — Выйди к ним, они тебя удовлетворят, ещё лучше меня.

Но Дуня в панике ещё сильнее вцепилась обеими руками в его рубашку.

— Я не выйду, не выйду, — закричала она.

— Ну не выйдешь, не выйдешь, — согласился МК. — Отцепись уже, — потребовал он.

Но до смерти перепуганная Дуня не хотела отпускать его рукав.

— Да отцепись ты, наконец! — вскричал МК. — Я так не могу ехать. Видишь, они сюда идут. Они сейчас всю машину разнесут, мне с ними со всеми не справиться.

Дуня отпустила его руку, и он не замедлил тут же нажать на газ, так как преследовавшая Дуню компания была уже в двух шагах от машины.

— Чуть не попали из-за тебя в историю, — заметил МК, когда они уже отъехали на надёжное расстояние.

Дуня всё ещё не могла успокоиться и не произносила ни слова.

— Как ты говорила? Проспект Стачек? — спросил МК. — Минут через пятнадцать будешь дома. Не забудь выпить чего-нибудь горячего, а то заболеешь.

Дуня уже начала немного успокаиваться и, сняв босоножки, поджала под себя окоченевшие ноги.

— Не рассказывай, пожалуйста, Лужину, — попросила она МК.

— Что именно?

— Ну про то, как мы этой травы накурились и... в общем, ты понимаешь.

— Думаешь, мне выгодно об этом рассказывать? Да он меня за такую историю из университета выживет. Хотя, конечно, с другой стороны, я тоже знаю про него одну историю, за которую он сам с работы полететь может. Ну да её мы прибережём на потом... Так что не волнуйся: о том, как мы травку курили и как ты первому встречному готова была отдаться (видишь, я на свой счёт абсолютно не обольщаюсь), он не узнает. По этому поводу будь спокойна, но...

— Что "но"?

— Но ты меня, Дуня, сегодня окончательно разочаровала. А ты ведь знаешь, что может случиться с женщиной, которую я безумно полюблю и которая окажется такой подлой тварью, как ты?

— Накажешь меня, да? — спросила Дуня с презрением в голосе.

— Ещё как, ещё как. Ты себе и представить не можешь. У тебя, моя милая, и фантазии не хватит. И та статейка про Свидригайлова, и то, что ты сегодня под дождём стояла, и то, что я тогда у Лужина твой пальчик укусил — всё это ничто по сравнению с тем, что будет.

Дуня уже абсолютно пришла в себя и надменно смотрела теперь на МК.

— Так вот, послушай и ты меня, — сказала она. — Ты самый отвратительный и мерзкий негодяй, которого я когда-либо встречала. Тебе не идёт роль трагического персонажа. Тебе только Петрушку в народном театре играть. Поэтому избавь меня от изложения своих грандиозных планов мести. Всё равно не испугаешь, только рассмешишь. И если ты ещё когда-нибудь подойдёшь ко мне ближе, чем на десять шагов, то я просто плюну тебе в лицо.

— Я-то не подойду, — спокойно отозвался МК. — Ты сама ко мне на коленях приползёшь. Да, именно так, как я сказал.

Дуня злобно засмеялась. Оставшуюся часть пути они проехали молча.

Машина остановилась у Дуниного подъезда. Дуня застегнула босоножки и вылезла наружу.

— Спокойной ночи, — бросил ей насмешливо МК.

Дуня гневно сверкнула на него глазами и, изо всей силы захлопнув за собой дверцу машины, вошла в парадное.

Через некоторое время МК увидел, как в первом этаже зажёгся свет, Дуня подошла к окну и плотно задвинула шторы. Затем он наклонился к сиденью, с которого только что соскочила его спутница, и которое ещё было влажным от её промокших колготок, и несколько раз лизнул шершавую кожаную обивку. После этого он пару минут оставался в том же положении, пытаясь уловить ещё не выветрившийся, как он надеялся, запах Дуниного тела. Наконец выпрямившись, МК пригладил рукой сбившиеся волосы, достал из ящика коробочку вазелина и смазал им показавшиеся ему слишком сухими губы. Лишь когда эта процедура была завершена, МК включил мотор и тронулся в путь.

Умытый дождём ночной город нёсся ему навстречу тысячью разноцветных огней. На лице юного журналиста играла улыбка. Он предвкушал уже, как приедет домой, примет душ, сядет за пишущую машинку и начнёт работу над своей статьёй. Заглавие для неё крутилось в голове у МК весь вечер, с самого того момента, когда он впервые взглянул на место преступления. МК не мог не признать, что придуманное им название было довольно циничным, но, в конце концов, в его задачу и не входило давать моральную оценку происшествию. Нужно взбудоражить, спровоцировать публику, быть может и возмутить, представить всё как можно запутаннее и туманнее, но с эффектными деталями, а потом оставить читателя наедине с загадками и неразрешёнными вопросами, беспомощно ожидающим продолжения репортажа в следующем номере...

МК не мог больше сдерживать себя. Воспользовавшись тем, что машина в очередной раз остановилась перед светофором, он быстро вынул из кармана лежащего на заднем сидении пиджака блокнот и авторучку и, открыв чистую страницу, запечатлел на ней придуманное им заглавие: "Праздник топора".

ПРАЗДНИК ТОПОРА

часть вторая
Глава первая. Подарки

Раскольников открыл глаза и, как ему показалось, в первый раз в жизни не смог вспомнить своих снов. Это давно уже превратилось для него в своего рода утреннюю гимнастику — едва пробудившись, лёжа в постели, перебирать в мыслях сновидения прошедшей ночи. Сладкие или тревожные, они всегда будоражили его воображение и часто оказывали существенное влияние на то, в каком настроении он проведёт целый день. 

Но в это утро Раскольников не припоминал ничего, корме глубокой чёрной дыры, в которую будто провалилось накануне его отходящее ко сну сознание. Получалось, что минувшей ночью ему удалось полностью забыться, и он чувствовал себя вполне отдохнувшим и посвежевшим. Совершённое преступление представлялось ему теперь чем-то из другой жизни и, казалось, навсегда и безвозвратно осталось в прошлом, как, впрочем, и все последовавшие непосредственно за ним события. Будто целая вечность отделяла его теперь от того дня, когда, спрятав награбленное в недостроенной гостинице, он, продрогнув и еле держась на ногах, с трудом добрался до дома. Смутно припоминал Родион, как Настя, измерив ему температуру, вызвала неотложку, как он принимал какие-то таблетки, не мог ничего есть и постоянно засыпал, но тут же снова просыпался, и как несколько раз в глубине души даже радовался своему ужасному самочувствию, которое хоть и приносило ему невероятные страдания, но в то же время отвлекало его от мыслей об убийстве. И вот сегодня, пробудившись, он понял, что всё прошло — и жар, и головные боли, и ужас совершённого преступления.

Раскольников не мог даже примерно определить, который теперь час: занавески были плотно прикрыты, в комнате царил полумрак. Из кухни доносился Настин смех и ещё какой-то мужской голос. Родион не помнил, чтоб Настя при нём когда-нибудь так долго и так самозабвенно смеялась. И вообще — что за мужчина забавляет её там, пока он, едва оправившись от болезни, лежит тут один в постели?

— Пойду посмотрю: может, он уже наконец проснулся, — раздался Настин голос уже в коридоре, и дверь в комнату приоткрылась. — Проснулся, проснулся! Заходи! — сказала она кому-то и, приблизившись к постели, поставила на табуретку у изголовья поднос с бутербродами. 

Раскольников обратил внимание, что сыр и колбаса на бутербродах нарезаны каким-то причудливым образом в виде звёздочек и полумесяцев. Такого прилежания он от Насти никак не ожидал.

— А вот и твоё какао, — послышался рядом мужской голос, и перед Раскольниковым предстал Разумихин, держащий в руках чашку, в которой он как раз что-то помешивал ложечкой.

"Откуда он тут взялся?" — подумал Раскольников.

Но для начала ему хотелось узнать нечто другое.

— Сколько времени? — спросил он.

Разумихин вместо ответа подошёл к окну и отодвинул штору. В комнату ворвался мягкий солнечный свет.

— Посмотри, какое классное утро! — обернулся он к Раскольникову. — Уже десять часов, дорогой наш соня. Настя сказала, ты заснул ещё вчера днём. Но тебе это полезно. Вообще-то, для больного ты уже вполне хорошо выглядишь. Правда, Настя? Ну-ка, принеси градусник!

Настя тут же побежала доставать градусник, бросив на его друга, как показалось Раскольникову, совершенно очарованный взгляд.

Вообще, она выглядела какой-то уж слишком весёлой о оживлённой, что ему сразу очень не понравилось: в конце концов он, по крайней мере до недавнего времени, был серьёзно болен, и в такой ситуации куда уместнее сходить с ума от беспокойства, чем хохотать на кухне с Разумихиным. К тому же, насколько мог вспомнить Раскольников, они и знакомы-то друг с другом как следует не были. Один раз, провожая Настю на работу в институт, он случайно натолкнулся на Разумихина, который как раз направлялся на лекцию, благо университет находился в двух шагах от Настиного НИИ. Пришлось представить ему Настю, но с тех пор они никогда не встречались, по крайней мере Раскольников ничего об этом не знал.

Настя поставила Родиону градусник.

— Ну что, покушаешь бутерброды? — обратился к нему Разумихин. — Смотри, как я их для тебя оформил! Нравится?

Настя опять засмеялась:

— Я ему говорила, что это лишнее, но он непременно хотел их нарезать именно так. Сказал, что позитивные эмоции способствуют выздоровлению.

Раскольников молча взял один бутерброд и равнодушно начал его жевать, тут же разрушив всю красоту.

— Ты как сюда попал? — строго спросил он Разумихина.

— Это целая история, — ответил тот, — но мы сначала посмотрим, как там у тебя с температурой, — он собственноручно вынул градусник и с довольным видом показал его Насте. — Ну вот, полюбуйся: тридцать шесть и четыре. Совсем на поправку пошёл. Молодец!

Настя тоже очень обрадовалась, но, как показалось Раскольникову, только для того, чтобы разделить радость Разумихина.

— Так вот, — продолжал Разумихин, — Я к тебе как Дед Мороз пришёл с гостинцами кое от кого.

— От кого? — удивился Раскольников.

— Сейчас всё по порядку расскажу. Ты когда три дня назад из колхоза исчез, я ужасно волновался. То есть ты бы, Родя, мог хоть сказать, что заболел и уезжаешь домой. Ты, конечно, и так нездоровым выглядел, и догадаться, собственно, нетрудно было, но всё-таки предупреждать надо. Может, тебе одному не стоило ехать.

— А я-то как перепугалась, когда он чуть ли не в бреду тут появился. И вдобавок насквозь промокший, — поддержала Настя.

— Да-да, это могло плохо кончиться, — наставительно произнёс Разумихин, набирая ложечкой какао и поднося её к губам Родиона. — Ну-ка, открой ротик.

— Что?! — возмутился Раскольников.

— Да вот Настя мне говорила, что ты оказываешься пить горячее, а без этого при твоей болезни никак нельзя. Даже врач сказал. Не хочешь — значит заставим. Давай-ка, за папу, за маму...

Довольная Настя захлопала в ладоши, видимо, находя всё происходящее до крайности весёлым. Это ещё больше раздосадовало Раскольникова.

— Ладно, я сам буду пить, — сказал он наконец, принимая чашку у Разумихина из рук. — Ну что ты там говорил про подарки?

— Ага, подарков захотелось? — поддразнил его Разумихин. — Значит интерес к окружающему миру постепенно появляется — сразу видно, что выздоравливаешь! А то все последние дни в колхозе как сомнамбула какая-то ходил, в полной апатии. Даже, когда уехал, сумку свою там оставил. Я вот Насте уже отдал.

— Да, скажи Диме спасибо, — кивнула головой Настя. — А то бы все твои книги пропали. Не понимаю, зачем ты столько с собой взял.

— Ладно книги, — вмешался Разумихин. — Пусть читает на здоровье. Но зачем он туда пластинки притащил? На чем их в бараке-то слушать? На пальце? Это уж действительно ни в какие ворота! Ну да Бог с ним. Короче, я когда из колхоза позавчера вернулся, хотя бы из-за одной этой сумки тебя собирался отыскать, не говоря уже о том, что вообще беспокоился. Даже в деканат хотел идти твой адрес узнавать. Но тут мне вдруг твоя мама сама в общежитие звонит. Говорит, мой телефон был у нее случайно где-то записан и я единственный твой приятель из университета, которого она знает.

— Да откуда же она тебя знает? — оборвал Раскольников своего друга, рассердившись, что тот вдруг со всех сторон оказывается замешанным в его личную жизнь.

— Ну помнишь, я один раз к тебе за конспектами на старую квартиру забегал в твоё отстутствие, еще на втором курсе?.. Ну так вот, она сказала, что звонит из Репина, куда её пару дней назад в санаторий поместили, и очень попросила меня к ней подъехать. Говорит, есть важное поручение к тебе.

— И ты поехал?! — изумился Раскольников. — Делать тебе что ли нечего? Ты же знаешь, что я ни с ней, ни с сестрой давно не общаюсь.

— Вместо того, чтобы спасибо сказать... — пристыдила его Настя. — Дима же специально ездил, чтобы тебе от неё кое-что привезти.

Раскольников недовольно сверкнул на неё глазами. С чего бы ей так заступаться за "Диму"?

— Да, подарки, конечно, что надо, ты увидишь, — продолжал Разумихин. — Но мне кажется, она меня всё-таки больше всего ради того вызывала, чтобы поговорить о тебе, расспросить, как ты там. Поверь, Родя, твоя мама — очень хорошая женщина и на тебя совсем не сердится. Говорит, если б у вас телефон был, она бы с тобой сама связалась, чтобы рассказать, что у неё все хорошо и что она теперь в такой прекрасный санаторий попала. Да, Родя, это просто дворец, лучшего и пожелать нельзя! Ну как, рад?

Но Раскольников почему-то еще больше нахмурился.

— Ладно, Настя, придётся показать ему подарки, — всплеснул руками Разумихин, — а то он что-то уж совсем раскис.

Настя поспешно выскочила в коридор и вернулась назад с внушительных размеров полиэтиленовым мешком, улыбаясь при этом какой-то слишком уж сладкой, обращённой к Разумихину улыбкой. Разумихин принял у неё мешок торжественно, как фокусник в цирке, которому помощница подносит какой-нибудь магический цилиндр.

— Так, что же мы отсюда вынимаем? — произнёс он, запуская руку внутрь пакета и вытаскивая оттуда несколько свёртков. — Вот посмотри, шикарный костюм из самого что ни на есть качественного материала. Хоть на свадьбу.

— На свадьбу? — вздрогнул Родион.

— Чего ты так испугался? — усмехнулся Разумихин. — Это я просто для примера сказал. Не волнуйся, никто тебя женить не собирается. Насте ещё хорошенько подумать надо, прежде чем на брачные узы с таким экземплярчиком как ты решаться. Правда?

Настя как-то отвлеченно хихикнула.

— Ну вот, — продолжал Разумихин разворачивать извлечённые из мешка свёртки. — Родион, разрешите представить, это ваша новая рубашка! Просто сказка, по-другому и не скажешь. Как сшита-то и какая ткань! А теперь гвоздь программы, — он снова сунул руку в мешок и вынул на этот раз прямоугольную картонную коробку. — Ботинки фирмы "Саламандра"! Где твоя мама их достала, я прямо и не знаю. Да ты взгляни, взгляни. 

Чёрный костюм, тёмно-синяя рубашка и даже саламандровские ботинки лежали теперь у Раскольникова на одеяле.

— Откуда у неё столько денег? — спросил Родион мрачно.

— Да разве у матери для единственного сына деньги не найдутся? — отозвался Разумихин. — Она мне сказала, что всю жизнь потихоньку откладывала, а теперь вот решила, что нечего больше ждать и вообще — инфляция. По-моему, она права: есть деньги — надо потихоньку тратить. Кроме того, твоя мама мне несколько раз намекнула, что скоро у неё материально всё как-то к лучшему изменится, и она тебе ещё и чаще помогать сможет. Но я так и не понял, что конкретно она имеет в виду.

Раскольников нахмурился.

— Так или иначе, — продолжал Разумихин, — она хочет полного примирения и просит тебя, как только ты сможешь, собственной персоной к ней в санаторий приехать. Только вот у неё ещё одна просьба была.

— Какая? — спросил Раскольников.

— Чтобы ты своей сестре ни в коем случае ничего про подарки не говорил. Не потому, что та мириться не хочет, а просто... Твоя мама мне так и объяснила: "У Дунечки свои представления о Родионе. Она считает, что ему гордость не позволяет подачки принимать и он только разозлится..."

— Подачки? — переспросил Родион.

— Что?

— Ты только что сказал "подачки".

— Да нет, я сказал "подарки". Ну, может, оговорился... — смущённо пояснил Разумихин. — Короче, она сказала, что твоя сестра придерживается теории, что тебе так вот прямо ничего давать нельзя, а нужно как-нибудь так, чтоб не очень заметно было и не по мелочам... Но я всех этих тонкостей не понял. Понял только: тобой там очень уж дорожат, если даже теории разные придумывают, каким образом тебя одарить лучше. Я бы на твоём месте, Родя, тут же пошёл к ним.

Раскольников отвернулся.

— Вот те на, — расстроился Разумихин, — и подаркам уже не рад. Ладно, Настя, сложи в шкаф. Может, потом во вкус войдёт.

Настя с готовностью побежала выполнять его приказание.

— Послушайте, ребята, — сказала она, развешивая костюм на плечиках, — мне сейчас уходить надо. Я ведь в пятницу из института отпросилась, отгул взяла, а мне позарез нужно с моим научным руководителем переговорить. Ну вот, мы с ним на сегодня договорились. Хорошо ещё, что он в воскресенье для меня время нашёл. Ты ведь, Родион, уже один тут поболеть можешь, правда?

— Да, идите-идите, — сказал Раскольников, почти с ненавистью взглянув на обоих.

У него уже не оставалось никаких сомнений, что они сговорились и вот теперь, пока он лежит больной в постели, собираются воспользоваться его положением, чтобы совершить вдвоём романтическую прогулку, благо погода сегодня чудесная.

— Смотри-ка, — развёл руками Разумихин, — дулся-дулся на всех, а теперь обиделся, что его одного оставляют. Ну Насте действительно идти надо, а я с тобой ещё посижу, если, конечно, обещаешь быть чуть-чуть поприветливее.

— Ну я пошла, — сказала Настя, уже запихивая свои тетради в сумку. — Пока, — она пожала Разумихину руку с таким выражением лица, что Раскольникову показалось, она его сейчас поцелует.

На руке у Насти Родион заметил то самое колечко, которое содрал в день преступления с пальца старухи.

"Получается, я ей его уже отдал, — озадаченно подумал он. — Но под каким предлогом? Как я ей объяснил, что кольцо снова у меня?.. Впрочем, отдал так отдал, чего уж теперь раздумывать".

— Возвращайся домой не поздно, — посоветовал Разумихин. — Не хочу тебя пугать, но слышала — несколько дней назад двух женщин топором зарубили? Предполагают, что маньяк какой-то. И до сих пор не поймали.

— Да ладно, — отмахнулась Настя. — И так хлопот хватает. Если ещё и за криминальной хроникой следить, то вообще никакого покоя не будет, — прибавила она уже из коридора, перед тем как захлопнуть за собой дверь.

"Значит ей вообще ещё ничего неизвестно, — подумал Раскольников. — Настя ведь и вправду никогда газет не читает, не открывает даже. Тем лучше: не станет повсюду болтать, что мы этой старухе вещи продавали. Незачем об этом никому знать. Однако что это там Разумихин про маньяка говорил?.."

— Послушай, — осторожно обратился он к своему другу. — Почему "маньяк"? Разве это не обычное ограбление было?

— Ну вот, оживился. Забудь лучше, это тема не для выздоравливающих... А откуда тебе всё уже в таких подробностях известно, ты ведь с четверга здесь больной лежал? — удивлённо взглянул он вдруг на Раскольникова.

Но Родион не успел ответить, так как в этот момент в дверь позвонили.

— Может, Настя ключи забыла, — предположил Раскольников. — Пойди посмотри.

Разумихин вышел в коридор, открыл дверь и не поверил своим глазам. Перед ним стоял завкафедрой истории КПСС Пётр Петрович Лужин, славившийся на весь университет своей бескомпромиссной строгостью. Разумихин с трудом представлял себе, что же такое должен был натворить студент, чтобы Пётр Петрович собственной персоной явился к нему домой. Однако вид у Лужина был, против обыкновения, совсем не суровый, а какой-то даже весёлый.

— А, это вы, Разумихин? — сказал он, протягивая ему руку, чего почти никогда не делал с рядовыми студентами. — Друга навещаете? Я вот тоже к нему, к Родиону Раскольникову.

Несмотря на довольно приветливый тон Петра Петровича, Разумихину стало немного страшно за своего приятеля, и он попытался отвести от него надвигающуюся угрозу:

— Вы знаете, Раскольников ведь не просто так из колхоза сбежал, — обратился он к Лужину, — а по болезни. У него и справка есть. Вот, посмотрите сами — он лежит в постели, — Разумихин слегка подтолкнул Лужина в комнату.

— Так вы болеете? — несколько смущённо проговорил Лужин, приветствуя Раскольникова кивком головы. — Если б я знал, то, конечно, отложил мой визит. Но вам ведь даже позвонить нельзя. И вообще, вы тут живете прямо на краю света, я на машине чуть не заблудился.

— Надо было автобусом, — презрительно отозвался Раскольников, облизывая пальцы, испачканные маслом от только что проглоченного очередного бутерброда.

Разумихин за спиной у Лужина делал своему другу, по-видимому ничуть не удивлённому появлением неожиданного гостя, отчаянные знаки, призывая его быть повежливее. Увидев, что Лужин оглядывается по сторонам, не зная, куда присесть, Разумихин придвинул к нему кресло.

— Спасибо, — Лужин сел. — Я, в принципе, могу уйти, если вам плохо...

— Тогда чего же вы расселись? — поинтересовался Раскольников.

Лужин вопросительно посмотрел на Разумихина.

— У человека температура, — поспешно объяснил тот. — Не соображает, что говорит. И вообще, раздражается сегодня целый день без всякой причины.

— Да, с больными это бывает, — согласился Лужин.

Воцарилось неловкое молчание, прерываемое лишь чавканьем Раскольникова, уплетающего последние остававшиеся на тарелке бутерброды.

— Вы, может быть, ещё ничего не знаете насчёт меня и вашей сестры? — засомневался вдруг Лужин.

— Знаю-знаю, — заверил его Раскольников. — Мои поздравления.

Разумихин широко раскрыл глаза.

— Вот я и решил, что мы теперь можем поговорить как будущие родственники, — заметил Лужин.

Разумихин облокотился спиной о подоконник, чтобы не упасть от удивления.

— Ну говорите, чего у вас там? — милостиво согласился Раскольников.

Лужин откашлялся.

— Мне не хочется расстраивать вас во время болезни, — начал он, — но вам, наверное, уже и без того известно, что в деканате подумывают о вашем отчислении.

Раскольников подчеркнуто равнодушно устремил взгляд к потолку.

— Так вот, — продолжал Лужин. — Как вы догадываетесь, тут и зачёт по истории КПСС, который вы уже три раза завалили, непоследнюю роль играет.

Раскольников начал внимательно изучать свои грязные ногти и даже попытался откусить зубами заусенец. Лужин деликатно отвёл глаза.

— Так вот, мне это очень неприятно... — проговорил Пётр Петрович.

— И вправду, Родион, — не выдержав вмешался Разумихин, — прекрати эти гадости с ногтями. Надо совесть иметь.

— Да нет, я не то имел в виду, — объяснил немного смутившийся Лужин. — Я хотел сказать, что мне будет неприятно, если вас отчислят из-за моего предмета. Тем более, Дуня почти убедила меня, что у вас большой талант, если вы не ленитесь. В том смысле, что и на кафедре ведь кому-то оставаться надо... Но для начала неплохо бы, конечно, добиться отличной успеваемости. Согласны вы взять себя в руки и прилежно заниматься?

— Что-что вы говорите? — пренебрежительно переспросил Раскольников. — Вот прямо так "взять в руки" и "заниматься"?

Лужин, которого шутка Раскольникова повергла в крайнюю неловкость, нервно откашлялся. Разумихин отвернулся к окну.

— Так вот, если вас интересует ваш зачёт, — продолжал сдавленным голосом Пётр Петрович, — хотя я теперь в этом очень сомневаюсь... Ну если потом выздоровеете, надумаете, то приходите ко мне, мы с вами обсудим, как вам лучше подготовиться.

— А вы сейчас прямо скажите, — предложил Раскольников.

— Что сказать? 

— Ну какие вы мне в следующий раз на зачёте вопросы зададите.

— Зачем это я вам буду вопросы говорить? — испуганно пробормотал Лужин, оглядываясь на Разумихина. — Надо весь материал учить, без исключения.

— Но ведь по-родственному-то можно сказать? — усмехнулся Раскольников. — Вы же меня для того и приглашали.

— Ну это уж слишком! — сказал Лужин, поднимаясь с кресла. — Даже для больного вы что-то уж слишком разошлись. И себе во вред, кстати, — он направился к выходу.

Разумихин догнал его в прихожей:

— Пётр Петрович, он и вправду сейчас того... невменяемый. Не обижайтесь, пожалуйста...

— Жаль, что вы теперь со своим другом намного реже видеться будете, — заметил на это Лужин. — То есть в университете он вам больше не повстречается, разве только, когда документы забирать пойдёт... Всего хорошего, — с этими словами Лужин вышел вон.

Разумихин размышлял некоторое время, не побежать ли ему вдогонку и не попытаться ли ещё что-нибудь изменить, но так и не смог придумать для Родиона достаточно убедительного оправдания. Понурив голову, вернулся он назад в комнату.

— Ну что он там тебе сказал? — равнодушно поинтересовался Раскольников.

— Хочет тебя отчислить, — признался Разумихин.

— Так и сказал? — произнёс Раскольников немного сдавленным голосом, стараясь не глядеть на своего приятеля.

— А ты что думал? Это тебе шуточки?

Раскольников отвернулся к стенке и уткнулся лицом в подушку.

— Я, конечно, понимаю, ты получил удовольствие от того, что с ним так поговорил, — продолжал Разумихин, — но, по-моему, игра не стоит свеч. И чего ты на него вообще набросился? Он ведь, если я правильно понял, на твоей сестре женится.

— Что же мне с ним теперь обниматься что ли за то, что Дуня решила ему себя продать? — произнёс уже успевший несколько овладеть собой Раскольников.

Теперь он полусидел на кровати и размеренно ударял кулаком в подушку, будто хотел натренировать удар.

— Эх ты! Разве можно так про собственную сестру? — пристыдил его Разумихин. — Ты ведь, наверняка, ничего толком не знаешь. Может...

— Что "может"? Может, у них романтическая любовь? Да? Видишь, тебе самому смешно. Теперь ты понимаешь, что моя мать под "изменением материального положения" подразумевала? И каким образом Дунечка хотела мне помочь, "чтоб было не так заметно"? Ну себе она, конечно, этим браком больше всего поможет, но и расплачиваться ей, разумеется, больше всех придется. Меня от этого тошнит, и я не собираюсь тут ни в чём участвовать.

— Ну всё-таки, если уж она так решила, то тебе надо было с ним повежливее. А то ещё поссорятся из-за тебя...

— Идиот! — вырвалось у Раскольникова. — Я этого и хочу!

Некоторое время они молчали.

— Да, совсем забыл тебе сказать! — встрепенулся вдруг Разумихин. — Я же вчера переехал.

— Так ты теперь не в общежитии живёшь?

— Нет, я комнату снял, в самом центре, на Литейном. С мебелью уже и со всеми делами. В этой квартире ещё два студента живут. Так что скучать не будем. Сегодня вечером у меня новоселье. Будет крутая вечеринка. Жалко, что ты не сможешь прийти.

— Чего это я не смогу? — привстал вдруг Раскольников.

Он сам удивился, но ему как-то внезапно захотелось оказаться где-нибудь среди людей, поучаствовать в каком-нибудь веселье.

— Да ладно, лежи уже, — замахал на него Разумихин. — Тебе ещё, наверное, нельзя вставать.

— Можно-можно, я себя прекрасно чувствую, — Раскольников даже откинул одеяло.

— Ну если ты и в самом деле хочешь, приходи, конечно, — согласился Разумихин. — Только... 

— Что "только"?

— Может, тебе помыться как-нибудь что ли?.. Там всё-таки девушки будут. 

— Ну ладно, — рассмеялся Раскольников. — Видишь, я уже иду в душ. 

— Заодно и побриться не мешает, — осторожно заметил Разумихин.

— Я так и собирался, — согласился неожиданно сговорчивый Раскольников, направляясь в ванную.

Через полчаса из-за двери раздался его голос:

— Эй, Разумихин, принеси мне все эти новые шмотки!

Обрадованный Разумихин вынул из шкафа доставленные им "подарки" и просунул всё вместе с ботинками Раскольникову в ванную. Ещё минут через пятнадцать Родион, уже полностью готовый, появился перед Разумихиным. Его тщательно выбритое лицо, на котором теперь особенно выразительно выделялись глубокие карие, словно излучающие какое-то магнетическое тепло глаза, открывалось теперь наблюдателю во всей своей безупречной красоте. Только на одной щеке оставались ещё две едва заметные царапины — следы от Лизаветиных ногтей. Тёмные, свежевымытые волосы были расчёсаны как-то особенно эффектно. К тому же костюм и рубашка пришлись ему абсолютно впору.

Восторгу Разумихина не было предела.

— Ну ты даёшь! — воскликнул он. — Ты теперь на какого-то итальянского мафиози похож, честное слово. Обещай на вечеринке держаться от меня подальше, а то девушки только на тебя глядеть будут. Послушай, если твоя сестра точно такая же, только в женском роде, то я бы, наверное, в неё влюбился. Эх, действительно жаль, что она за Лужина выходит, — прибавил он, смеясь.

— Тебе бы она всё равно не подошла, — заметил Раскольников. — Ты её не знаешь. От таких женщин надо держаться подальше. Их в мужчинах только большой кошелёк интересует или ещё чего-нибудь...

— Ну насчёт "ещё чего-нибудь" можешь не беспокоиться.

— Да я серьёзно говорю, Разумихин. Тебе нужна порядочная, простая девушка, а не эта...

— Спасибо, но я сам как-нибудь разберусь, что мне нужно, — возразил Разумихин. — А всё-таки давай её тоже на вечеринку пригласим. Когда за Лужина выйдет, особенно уже, наверное, не повеселится.

— Не думаю, что у неё есть время, она ведь сейчас вся в хлопотах перед свадьбой. К тому же я с ней теперь принципиально разговаривать не хочу.

— И не надо. Я и сам могу позвонить. Моя всё-таки вечеринка — приглашаю кого хочу. Там всё равно столько народу будет, что вам друг с другом разговаривать не придётся, если не захотите.

— Дуня тебя не знает. Она не придёт, если ты позвонишь.

— А вот мы посмотрим. Я с женщинами разговаривать умею. Она ведь всё ещё на твоей старой квартире живёт, так что телефончик у меня есть.

— Ну как знаешь, — Раскольников махнул рукой. — Во сколько вечеринка-то?

— В восемь начинается. Поэтому мне сейчас, в принципе, идти надо, — едой и напитками закупаться. А ты приходи, не опаздывай. Давай напишу тебе адрес. Можешь и Настю с собой взять.

— Да нет, она, наверное, не придёт. Ей, как всегда, заниматься надо.

— Придёт-придёт, не захочет такого красавца одного без присмотра отпустить. Ну, значит, до вечера!..

Когда Настя часов около шести вернулась домой, вид у неё был крайне озабоченный. 

— Ему не понравилось то, что я написала, — сказала она, имея в виду своего научного руководителя. — Теперь мне целую главу переделывать, — она начала раскладывать тетради на кухонном столе.

На изменившийся облик Раскольникова Настя почти никак не отреагировала.

— Ты, значит, уже встал? — заметила она, взглянув на него, да и только.

— Разумихин сегодня вечеринку устраивает, у него новоселье. Хочешь со мной пойти? — спросил Родион, наблюдая за тем, как Настя делает какие-то пометки в одной из своих тетрадок.

— А? Что? — отозвалась Настя. — Нет, я не могу. Иди, если хочешь, один.

— Разумихин, Дима, — повторил Раскольников с особенным ударением, вспомнив Настин утренний восторг по поводу его приятеля.

Но Настя ничего не ответила. Она, казалось, уже совсем забыла про существование "Димы".

Когда Раскольников был в туалете, его пальцы вдруг как-то сами собой прошлись вдоль члена. Он сладострастно вздрогнул и несколько раз подвигал рукой кожицу туда-сюда. Но вдруг ему пришло в голову, что в этом нет абсолютно никакой необходимости. Не застёгивая брюк, он вышел в коридор и позвал Настю из кухни. 

— Разденься и ляг в комнате на пол, — приказал он ей.

Настя повиновалась. Не раздеваясь, даже не снимая пиджака, Раскольников лёг между её ног. Без нежных слов и даже без поцелуев он овладел ей так грубо, что Насте должно было быть больно. Но она, как всегда, ни на что не жаловалась. Удовлетворив себя, Раскольников вытер оставшиеся на члене капли спермы краем рубашки, так как ему не хотелось снова идти в ванную. Настя немного подумала и сказала:

— Я тебя люблю.

Родион застегнул брюки, поправил перед зеркалом костюм и, не говоря ни слова, вышел из квартиры. Уже на улице Раскольников задал себе вопрос: почему Настя всегда так беспрекословно отдаётся ему. Но потом он догадался, что совокупления с ним являются, вероятно, единственным развлечением в её однообразных буднях.

"Счастливая! — подумал Раскольников про себя. — Она ещё может получать от этого удовольствие!"

Глава вторая. Вечеринка

Пророчеству Разумихина по поводу того, что Раскольников завладеет на вечеринке вниманием всех девушек, не суждено было сбыться. Те из присутствующих, кто знал Родиона раньше, заметили, конечно, что внешне он существенно преобразился, но всем слишком хорошо был известен его нелюдимый характер, да и тот факт, что у него есть постоянная подруга не являлся не для кого секретом. Поэтому девушки не проявляли к нему особенного интереса и даже старались держаться от него в стороне. Вообще, как только Раскольников появился в этот вечер у Разумихина, уже сидевшие в комнате гости стали переглядываться и делать друг другу знаки, явно выдающие их опасения, что вновьприбывший может запросто испортить вечеринку своим хронически мрачным настроением.

Но Раскольников не собирался ничего портить, он молча сел на диван и стал ждать, не произойдёт ли чего-нибудь весёлого. Напротив него вокруг журнального столика расположилась группа студентов, оживлённо обсуждавших лежавшую перед ними газетную статью. Немного приглядевшись, Раскольников смог разобрать жирный заголовок — "Праздник топора" и внизу буквами потоньше и помельче: "Зверское убийство на канале Грибоедова". Он вздрогнул.

"При чём же тут интересно "праздник"?" — мелькнуло у него в голове.

— Молодец! — сказал один из студентов, указывая рукой на газету. — Отличная работа! Сразу видно — этот далеко пойдёт!

— Да, абсолютно профессионально! У него в своём роде талант! — поддержали его.

Раскольников скромно потупил глаза.

— Говорят, он сегодня должен быть здесь, — произнёс кто-то, оглядываясь.

Раскольников чуть не упал в обморок.

— Откуда вы знаете?.. — проговорил он хриплым голосом, вцепившись руками в обивку дивана.

Все удивлённо посмотрели на него.

— Откуда вы знаете, кто убил? — наконец выдавил из себя Раскольников.

— Мы не знаем, — ответили ему. — Никто не знает. Мы говорим, что МК сегодня должен прийти. Ты лучше у него спроси: он в курсе всех новостей по этому поводу. Видал его статью? Талантливый парень, ничего не скажешь!

Раскольников глубоко вдохнул воздух.

"Надо быть поспокойнее, — подумал он. — Чуть сам себя не выдал. Всё ведь в порядке, и незачем по каждому поводу дёргаться".

Выждав тактическую паузу, Родион попросил у студентов газету и впился взглядом в интересующую его статью. По мере того, как он читал, его глаза широко раскрывались, а на лбу выступал пот.

Разумихин заспешил к своему другу:

— Родион, тебе что, опять плохо?.. Кто ему дал газету? Не видите что ли — человек после болезни? А вы ему сразу такие ужасы суёте!

Он вырвал газету из рук Раскольникова и закинул её подальше в угол. Студенты, желавшие непременно продолжать обсуждать убийство, переместились вслед за ней. Кто-то позвонил в дверь, и Разумихин побежал в коридор, оставив Раскольникова на диване в полном одиночестве. Через некоторое время к нему присоединились два парня с каким-то журнальчиком в руках, над которым они тут же так низко склонились, что Раскольников ничего не мог разглядеть. Полный решимости разузнать всё до конца Родион как можно более непринуждённо обратился к своим соседям по дивану:

— Ну что там? Новая статья МК?

Те переглянулись.

— Да нет, тут вообще нету статей, — объяснил один из них, показывая Раскольникову краешек страницы.

— Что это? — испугался Родион.

— Журнал, порнографический, — не без гордости ответили ему. — Не видел что ли никогда?

— Что же это за свинство? — искренне возмутился Раскольников, с ужасом уставившись на картинки. — От такого ведь вырвать может!

— Это не свинство, а оральный секс, — последовало разъяснение. — Ты же со своей девушкой живёшь. Неужели так ни разу и не попробовал?

Раскольников в гневе вскочил с места:

— Что ты болтаешь?! Я с порядочной женщиной живу, а не неизвестно с кем. И если ты ещё что-нибудь в этом роде скажешь...

Журнальчик во избежание неприятностей был тут же спрятан. Раскольников стал прохаживаться по комнате, чтобы успокоиться.

В конце концов, чего это он так разволновался из-за статьи? Неприятно, конечно, что именно этот идиот МК пишет про него. Ужасно тоже, что он так смакует все эти кровавые подробности. Но ведь в общем и целом его так называемое "журналистское расследование" на совершенно ложном пути.

"Милиция исходит из ограбления", — повторил про себя Раскольников. — Ну и правильно, что исходит. Так чего же ты людей маньяком, одержимым какой-то там "иррациональной идеей", пугаешь? Эффекты и больше ничего. Но мне-то лучше. Все себе уже этакого полусумасшедшего злодея представляют, который рубит топором кого попало. А то, что тут умный, расчётливый грабитель орудовал, никому даже и в голову не приходит".

Раскольников почти совсем успокоился, полагая, что он теперь абсолютно вне подозрений.

— Смотри, что мне подарили, — толкнул его в бок Разумихин.

В комнату вносили написанную маслом картину довольно внушительных размеров. Это была копия с Модильяни, изображавшая обнажённую девушку, чьё расположенное по диагонали тело занимало собой почти всё полотно. Ноги, правда, полностью не поместились и обрывались чуть выше колен. Девушка вся была розовая, только волосы, глаза и треугольник под животом выделялись ярко-чёрными пятнами. Картина сразу же вызвала оживлённы споры.

— Ну что это за ляжки? — сказал кто-то.

— И глаза какие-то монгольские...

— Да она на самом деле, может, красивая была, только Модильяни её так себе представил и изуродовал.

— Вы ничего не понимаете, — вставил Разумихин. — О внешности, конечно, можно спорить, но зато в ней есть характер. Это самое главное.

— Но не в голой женщине, — возразил ему кто-то.

Тем не менее подарок стали водружать над кроватью, обнаружив там какой-то торчавший из стены гвоздь. Разумихин, не принимавший участия в этой процедуре, смог наконец уделить несколько минут своему приятелю.

— Я Дунечке позвонил, — сказал он Раскольникову. — Она придёт. Сказала, что уже от какой-то своей подруги знает о вечеринке. И очень, кстати, обрадовалась, что ты здесь будешь.

Раскольников поморщился.

— Послушай, помирись с ней, — попросил Разумихин.

— Ладно, я попробую, — со вздохом пообещал Раскольников.

В дверь позвонили, и Разумихин снова исчез. Тем временем внимание Раскольникова опять привлекла группа студентов со статьёй. Теперь к ней присоединился недавно появившийся на вечеринке студент Первого медицинского института. Он рассказывал, как трупы обеих женщин были доставлены к ним в морг и как он своими глазами наблюдал вскрытие. На его губах играла профессиональная улыбка.

— Сначала решили проверить, не изнасиловал ли их этот маньяк, — говорил начинающий медик. — Оказалось, что нет, не изнасиловал, но зато по ходу дела одно очень пикантное обстоятельство выяснилось: та, что помоложе, была беременная, на третьем месяце.

Все ахнули.

— А старуха, — продолжал рассказчик, — оказалась девственницей. Можете себе представить — 66 лет?

Все раскрыли рты.

— Значит, он не насильник, — рассудил кто-то.

— А вот и ошибаетесь, — бодро возразил будущий врач. — Я думаю, он просто не успел. По крайней мере, на молодой было порвано платье, да ещё синяки на руках. Предполагают, что она защищалась от него, может быть царапалась: у неё два ногтя сломаны.

Раскольников отошёл немного в сторону, чтобы никому не пришло в голову обратить внимание на его расцарапанную щёку.

Разумихин в очередной раз выбежал на звонок в коридор. Когда он открыл дверь, перед ним стояла девушка с длинными каштановыми волосами, одетая в короткое бардовое платье. В руках она держала коробку с тортом.

— Дуня? — воскликнул он. — Я вас сразу узнал. Вы очень похожи на брата!

— А вы Дима Разумихин? — спросила она, заходя в квартиру и с улыбкой пожимая ему руку. — Вот я вам торт принесла.

— Спасибо. Мы как раз готовим небольшое застолье.

— Да? Ну так давайте я вам помогу.

— Да, давайте, — проговорил Разумихин, не двигаясь с места и разглядывая её так, что Дуня украдкой проверила, все ли пуговицы у неё на платье застёгнуты.

— А что, Родион уже здесь? — спросила она, чтобы разрядить обстановку.

— Да, здесь, — оживился Разумихин и как-то особенно весело рассмеялся.

Ему захотелось сказать ей что-то приятное:

— Пойдите к нему, он мне обещал сейчас же с вами помириться.

— Правда? — обрадовалась Дуня.

— Ага. Вон он там в комнате. Только вы его теперь не узнаете.

Дуня вошла в комнату и даже вскрикнула от удивления, увидев своего брата в новом костюме, побритым и причёсанным.

— Родя, — бросилась она к нему, — как ты сегодня хорошо выглядишь!

Раскольников, едва взглянув на неё, отвернулся. Она тронула его за локоть:

— Ну что с тобой? Скажи, был у тебя сегодня Пётр Петрович?

Раскольников резко оттолкнул от себя сестру.

— Не смей ко мне приближаться! — бросил он ей и отошёл в другой угол.

Глаза Дуни наполнились слезами, но она тут же овладела собой и даже остановила Разумихина, который кинулся было к Раскольникову с намереньем пристыдить его:

— Не надо, Дима. Ты же говорил, он недавно был сильно болен.

— Это не оправдание!

— Ну всё равно. Оставь его. Пойдём лучше на стол накрывать.

— Пойдём, — согласился Разумихин, которому понравилось, что она так быстро перешла с ним на ты.

Появление Дуни вызвало некоторое волнение среди гостей. То тут, то там шептались о ней, стараясь, чтобы не услышал Родион.

— За Лужина выходит, знаете? — сказал кто-то едва слышно.

— Да, а думали, что он... того, мальчиками интересуется.

— Да никто не думал. Это МК слух пустил, потому что сам в Раскольникову влюблён.

Тут запротестовали некоторые девушки.

— Влюблён-влюблён, — возразили им. — Он и статью эту тогда про неё написал, потому что она ему отказала.

— Мне она тоже отказала, — раздался чей-то голос.

— Ну тебе-то неудивительно, — смеясь ответили ему. — А то ведь всё-таки МК...

— А по-моему, она тоже в него влюблена, — решил кто-то. — Она ведь сначала добилась, чтобы МК выгнали из редколлегии, а потом сама вместе со всеми подписала открытое письмо ректору с просьбой о его восстановлении. Понимаете? Милые бранятся — только тешатся.

Между тем на середине комнаты сдвинули несколько столов и поставили на них закуски и бутылки с вином. Все расселись и выпили за новоселье. В этот момент в дверь снова позвонили. Все почему-то вздрогнули. 

Через несколько секунд в комнату вошёл МК. Его встретили чуть ли не аплодисментами.

"Если бы не я, он бы так не прославился, — с досадой подумал Раскольников. — А мне вот никто не хлопает".

МК сел на свободное место напротив Раскольникова, и сразу же поступило предложение выпить за вновьприбывшего.

— Нет-нет, — скромно запротестовал МК. — Выпейте лучше за Родиона Раскольникова, новую надежду философского факультета, почти что родственника профессора Лужина. Он теперь у нас карьеру сделает, — МК указал на него рукой.

Всем стало неловко и тост как-то замяли. Раскольников никогда ещё не разговаривал с МК и был удивлён, что тот знает его в лицо и по имени. Разговор, между тем, снова зашёл об убийстве.

— Когда будет новая статья? — спросили у МК.

— На следующей неделе, — ответил тот, принимаясь за селёдку под шубой.

— И что, много новых материалов? — поинтересовался кто-то.

— Да, достаточно.

Раскольников навострил уши.

— А скоро убийцу поймают? — спросила одна из девушек.

— Скоро, очень скоро, — ответил МК. — Он сам себя выдаст.

"Вот уж этого никогда не будет", — позеленел от злости Раскольников.

— Что это с вами? — обратился к нему заботливо МК. — Вы себя плохо чувствуете?

— Да, Родион несколько дней с температурой в постели лежал, — вмешался Разумихин. — И вообще, хоть за столом-то можете о чём-нибудь другом поговорить? Он этой темы не переносит.

— Несколько дней в постели? — изумился МК. — А я думал, он был в колхозе.

— Мы все до пятницы были в колхозе, но Родион в четверг вечером заболел и в город уехал, — объяснил Разумихин.

— В четверг вечером, — повторил МК. — Какое совпадение!

Раскольникова затошнило. К счастью, МК больше не делал никаких загадочных намёков, а даже действительно переключился на другую тему, рассказав пару анекдотов из университетской жизни. Но Раскольников не мог уже избавиться от мысли, что тому что-то известно о его причастности к убийству, хотя в глубине души и понимал всю абсурдность своего предположения.

"Если б знал, то уже давно в милиции бы был", — успокаивал он себя.

Тем не менее МК притягивал его к себе как магнитом. Словно ребёнок, которого невозможно уговорить прекратить теребить свою рану, искал Раскольников втайне весь вечер общества молодого журналиста, надеясь, что тот скажет ему ещё что-нибудь и либо развеет навсегда его опасения, либо окончательно подтвердит их. Неизвестность мучила Родиона больше всего. Но МК был в этот вечер нарасхват, и после застолья Раскольникову так и не удалось к нему приблизиться.

Лишь намного позже, когда включили музыку и началось что-то вроде танцев, Раскольников заметил, как МК без сопровождающих выскользнул из комнаты. Подождав немного, Родион вышел вслед за ним. МК курил у открытого окна в полутёмной кухне. Раскольников медленно приблизился к нему.

— Хотите сигарету? — спросил МК так добродушно, что Раскольников сразу успокоился.

— Нет, я не курю, — ответил он.

— Здоровье бережёте? Правильно.

— Я не из-за здоровья. Просто не вижу в этом никакого смысла.

— Не везде же смысл искать. Иногда можно и просто так. Ну, скажем, переломить себя и сделать какую-нибудь глупость. А? Вы меня понимаете?

— Нет, не понимаю, — подчёркнуто равнодушно пожал плечами Раскольников.

Родион обратил внимание на то, что МК посматривает на его грязные неровные ногти, которые он забыл привести в порядок. У самого МК ногти были идеально чистыми и имели красивую овальную форму. Раскольникову захотелось задеть его.

— Скажите, как вы это ногти полукругом умудряетесь стричь? — спросил он. — Я действительно интересуюсь.

— Для этого существует пилка, — ничуть не смутившись ответил МК.

— А я думал, пилки только для женщин, — заметил Раскольников немного презрительно.

— Ну так почему бы вам тогда хотя бы с ножниц не начать? Было бы уже очень хорошо. А то вы ваши ногти, насколько я могу судить, обычно зубами откусываете.

— Не зубами, — с вызовом возразил Раскольников. — Они сами обламываются, когда становятся слишком длинными.

— Ах вот, значит, как это делается, — понимающе закивал МК. — Я ведь ещё за столом обратил на них внимание.

— Извините, если испортил вам аппетит, — саркастически заметил Родион.

— Да ничего, ничего. Мне не так-то просто аппетит испортить.

Некоторое время они молчали. Раскольников почему-то постепенно начинал чувствовать себя более уверенно.

"Ничего он не знает, — мелькнуло у него в голове. — Только и может, что в остроумии упражняться".

В кухню вошла Дуня, чтобы взять что-то из холодильника. Увидев своего брата рядом с МК, она немного удивлённо взглянула на обоих, но, не сказав ни слова, быстро удалилась с двумя бутылками пепси-колы в руках.

— А сестра у вас красотка, — заметил МК. — Пальчики оближешь. Жаль только, что блядь.

"Да он меня провоцирует", — подумал Раскольников, инстинктивно сжимая кулак.

— Ты за это ответишь, — произнёс он, не сумев сдержаться.

— А, так мы, значит, уже на ты перешли, — как будто обрадовался МК. — Только почему я должен за это отвечать? Ты ведь и сам так думаешь!

— Мало ли что я думаю. А только не тебе о ней судить. Тебя это не касается!

— Как так? — притворно удивился МК. — А что если именно меня это и касается? А что если твоя сестра ещё пару дней назад — да, точно, в четверг — рядом со мной сидела — ну вот так, как ты сейчас — и извивалась от вожделения. Мне стоило только руку протянуть.

Раскольников высунулся из окна и судорожно глотнул воздух. МК зажёг новую сигарету и продолжал:

— Не бойся, я её не тронул, побрезговал.

— Зачем ты мне всё это рассказываешь? — спросил Раскольников, наблюдая, как внизу по Литейному проезжают одинокие вечерние трамваи.

— Да, кстати, — обратился к нему МК. — Машина моя там ещё стоит?.. Вот в ней всё и происходило. Можешь сам у Дуни спросить.

— Это ваше с ней личное дело, — оборвал его Раскольников сдавленным голосом. — Меня ты этим не заденешь.

— Не задену? Странно. Ты же сам говорил: сильную личность отличает обострённое чувство собственного достоинства, которое не позволяет ей безнаказанно сносить оскорбления.

— Когда это я такое говорил? — встрепенулся Раскольников.

— Ну не говорил, а писал, это одно и то же. В статье... Ну как там она называется?..

— Про сверхчеловека?

— Да-да, точно.

— Откуда ты про неё знаешь? Дуня рассказала?

— Не только рассказала, но и показала. Вернее, она Лужину отдала, а он мне подарил. Узнал, наверное, откуда-то, что я обои собираюсь переклеивать. Вместо газет неплохо бы пошло.

— Ты бы лучше газеты со своими статьями под обои поклеил, — предложил Раскольников.

— Да, это хорошая идея. У них, по крайней мере, тираж нормальный. А твоих статеек на одну стенку-то едва хватит. Ну так я и не стал клеить, зато прочитал для развлечения.

— И даже наизусть выучил?

— Ты знаешь, само как-то запомнилось. Сказано уж больно хорошо. Но в жизни ты, как вижу, этих правил по поводу оскорблений не придерживаешься?

— Во-первых, я писал про абстрактную сильную личность, а не про себя. А во-вторых, ты меня этой историей с Дуней совсем не оскорбил. Я с ней сам в ссоре. А теперь просто вижу, что она ещё намного хуже, чем я думал. Так что морду за неё бить я никому не собираюсь.

— А ты ударь, ударь, может легче будет, — посоветовал МК, глядя ему прямо в глаза.

"Да он меня совсем что ли довести хочет? — подумал Раскольников. — Нет, не дождётся!"

Не отводя взгляда, он произнёс, стараясь придать своему голосу как можно больше твёрдости:

— Да зачем? Всё ведь в порядке. И с тем, что ты по поводу Дуни сказал, я теперь полностью согласен. Раз уж она с таким, как ты...

МК усмехнулся. 

На кухню зашли несколько девушек, включили свет и стали готовить чай.

— Вот ты где прячешься? — обратилась одна к МК. — Иди к нам, а то там без тебя скучно.

— Да нет, я уж лучше тут с ним постою, — он указал на Раскольникова. — Его ведь тоже нужно кому-то развлекать.

Девушки удивлённо переглянулись и, когда чайник закипел, ушли назад в комнату.

— А что это у тебя лицо расцарапано? — спросил вдруг МК. — Со своей девушкой поругался?

Раскольников вздрогнул. Он понимал, что надо срочно что-то придумать.

— У меня дома кошка, — соврал он.

— Кошка? Правда? Что же ты ей такое сделал? Ведь не просто так набросилась?

— Пусть это тебя не волнует.

— А меня, знаешь, всё волнует. Вот такая вот любопытная натура, ничего не поделаешь... А ты ведь опять начинаешь раздражаться.

Раскольников снова отвернулся к окну. На некоторое время воцарилась молчание.

— Послушай, — неожиданно начала МК, — ты сейчас наверняка думаешь, как тебе твою рукопись назад получить. А?

— Можешь себе её оставить. Мне она не нужна, — ответил Раскольников, не глядя на него.

— А мне тем более не нужна. Приходи и забирай.

— Ты серьёзно?

— Ну конечно. Запиши мой телефон и заходи на днях.

МК нашёл у себя в кармане авторучку, но бумаги у него не оказалось. Тогда он взял Раскольникова за руку, приподнял рукав его пиджака и написал свой телефон прямо у него на запястье, сильно надавливая на стержень. Подписался он вместо полного имени только инициалами, которые обычно стояли в конце его статей. Когда МК закончил писать, Раскольников выдернул у него свою руку.

— Так придёшь? — спросил МК.

Раскольников едва заметно кивнул.

— Ты похож на свою сестру, — сказал МК, похлопав его по плечу. — Только ты ещё намного сговорчивее.

— Что ты имеешь в виду? — процедил сквозь зубы Раскольников.

Но МК уже направлялся в комнату Разумихина. Там вовсю шло чаепитие. МК тут же пригласили за стол, но он стал отказываться:

— Не могу, надо идти, много работы... Нет-нет, я же сказал. Долгие проводы — лишние слёзы, — махнув всем на прощанье рукой, он быстро покинул квартиру.

Как только за ним захлопнулась дверь, Раскольников, который всё ещё стоял на кухне у окна, направился к гостям. Его глаза блестели, сердце сильно билось, по телу пробегала дрожь. Когда он переступил порог комнаты, присутствующие едва ли взглянули на него. Он так и остался стоять у двери, не присаживаясь к столу, что постепенно начало привлекать всеобщее внимание. Обстановка как-то напряглась.

Дуня и Разумихин, сидевшие бок о бок за столом, переглянулись.

— Что это с ним? — прошептала Дуня почти испуганно.

— Ничего страшного, — ответил ей тоже шёпотом Разумихин. — Просто Родион крайне редко бывает на вечеринках. Мне кажется, он себя чувствует немного не в своей тарелке. О нём надо позаботиться, уделить ему побольше внимание. Тогда он сможет расслабиться. Может, ты попробуешь позвать его к столу? Только постарайся как можно мягче.

Дуня кивнула и, положив на блюдечко кусочек кремового торта, направилась с ним к брату. Все немного притихли и стали переглядываться, будто уже чувствовали, что что-то должно произойти. Остановившись напротив Родиона, Дуня протянула ему тарелочку с тортом и, улыбаясь, проговорила:

— Посмотри, какой красивый кусочек. Специально для тебя...

Но тут все вскрикнули, потому что Раскольников со всего размаху вдруг ударил Дуню по щеке, так что она выронила из рук блюдце и схватилась за край стола, чтобы не упасть.

— Это тебе за МК, — проговорил Раскольников негромко, но, так как всё внимание было обращено в тот момент на него, реплику услышали даже на отдалённом конце стола.

Не успела Дуня прийти в себя, как Разумихин уже стоял между ней и её братом.

— Вон отсюда! — крикнул он Раскольникову. — Убирайся! Ты мне больше не друг!

Раскольников молча улыбнулся и вышел из комнаты. Разумихин проследовал за ним в коридор, чтобы убедиться, что тот действительно уходит, а может быть, надеясь ещё, что Родион даст ему какие-то объяснения, способные хоть немного извинить его чудовищный поступок. Но Раскольников покинул квартиру, не обмолвившись с ним ни словом. Когда Разумихин вернулся к гостям, Дуня сидела на диване и казалась уже совершенно спокойной, только щека её по-прежнему была красной. Однако все понимали, что вечеринка дальше продолжаться не может.

— Удалось-таки Раскольникову всё испортить, — переговаривались гости между собой, собираясь по домам.

— Да, а слышали, что он сказал? За МК её ударил. Я же говорил, что она МК отказала, а брат ей за него и отомстил.

— Вот что значит мужская солидарность! Даже родную сестру не пожалел!

— Да не друзья они вовсе. МК же сам над Раскольниковым смеялся. Забыли что ли?

Тут все зашли в тупик в своих предположениях и стали подбирать новые версии.

Разумихин не мешал своим гостям расходиться. Он подошёл к Дуне и спросил, не надо ли приложить к щеке что-нибудь холодное, но она отказалась. Тогда Разумихин опустился перед ней на корточки и молча, как верная собака, стал заглядывать ей в лицо. Тут уж и самые непонятливые заторопились домой. Разумихин не провожал никого до дверей, только кивал уходившим на прощание. На него не обижались: в конце концов, теперь было что обсудить.

— Разумихин её утешит, — говорили между собой гости, спускаясь вниз по лестнице.

— Да, Лужин ему за это голову оторвёт.

— И МК тоже.

— И братец.

Оставшись с Дуней наедине, Разумихин, будто не решаясь устроиться рядом с ней на диване, подвинул себе табуретку и уселся напротив своей гостьи. Дуня уже не только успокоилась, но на её лице играла теперь какая-то немного странная, задумчивая улыбка. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но, с другой стороны, боялся начинать разговор, словно любое неосторожное слово могло нарушить Дунину задумчивость, заставить её опомниться и упорхнуть отсюда подобно птичке, услышавшей шелест листвы. А ему так хотелось, чтобы она оставалась у него подольше. Он смотрел на неё и всё никак не мог насмотреться. Чтобы проверить силу её притяжения, Разумихин попробовал на секунду отвести от Дуни глаза, но их снова неодолимо потянуло к ней.

"Как прекрасно она сейчас улыбается, — думал он. — Только странно... Ведь только что что-то произошло..."

Однако Разумихину не сразу удалось сосредоточить свои мысли и вызвать в памяти недавнее происшествие, которое теперь вдруг показалось каким-то абсолютно невероятным и неправдоподобным, будто это была всего лишь сцена из закончившегося пару минут назад спектакля. Но вот теперь занавес упал, актёры ушли за сцену, и зрители радуются, что всё увиденное не имеет к их реальной жизни абсолютно никакого отношения.

"Неужели он и вправду ударил её?" — подумал Разумихин.

— Неужели он и вправду ударил тебя? — невольно повторил он свою мысль вслух.

— Ничего не поделаешь, — усмехнулась Дуня. — Война есть война, и мы ещё посмотрим кто кого.

— Какая война? Что ты? — удивился Разумихин, всё ещё не в силах сконцентрироваться и окончательно возвратиться к реальности.

— Разве ты не понял? Он объявил мне войну.

Разумихин хоть и старался понять, о чём она говорит, но никак не мог заставить себя думать о чём-то другом, кроме её язычка, которым она только что облизнула свои губы.

— Я имею в виду МК, — продолжала Дуня. — Это ведь он подговорил Родиона. Нашёл-таки способ мне отомстить. Но меня так легко не напугаешь.

Она откинула назад волосы, и Разумихин залюбовался её нежной шеей, открывшейся теперь полностью его взгляду.

— Что ты сказала? — переспросил он.

— Ах, забудь, — махнула Дуня рукой. — Знаешь, я назло ему больше не хочу об этом думать. Развлеки меня лучше как-нибудь.

— Развлечь? — растерялся Разумихин.

— Ну да. Как ты думаешь, почему я здесь осталась? Чтобы ты меня развлёк.

— А тебе больше не больно? — неуверенно поинтересовался он.

— Ну вот. Ты снова об этом. Пожалеть я себя и сама могу. А сейчас я хочу развлекаться. Понял? — она даже топнула ногой.

Разумихин опустил глаза и вдруг проговорил:

— Ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал.

Он уже не смотрел на Дунечку и не мог видеть выражения её лица, но до него донёсся её голос:

— Хочешь поцеловать меня?

Одну секунду Разумихин сидел неподвижно, не поднимая глаз, потом привстал с табуретки, пересел к Дуне на диван и, наклонившись к ней, с трудом сдерживая стон восторга, прижал свои губы к её рту.

Глава третья. Равноденствие

В понедельник утром окончательно восстановилась хорошая погода. Было солнечно и тепло, но как-то совсем не душно.

Настя убежала на работу ещё полчаса назад. Раскольников, только что выбравшийся из постели, стоял в одних трусах у приоткрытого окна, облокотившись на широкий подоконник. Внизу дети играли в футбол: их резкие взвизгивания как иголочки вонзались Родиону в уши и окончательно отгоняли прочь остатки сна. Он потянулся и окинул взглядом комнату: в ярких солнечных лучах отчётливо вырисовывались пылинки, которые подобно пчелиному рою кружились у потолка.

Родион почувствовал вдруг, что какая-то сила влечёт его из дому. Но это была не та сила, которая порой заставляла его бежать куда глаза глядят просто потому, что пребывание на одном месте становилось ему невыносимо. На этот раз он ощущал нечто совсем другое: словно чья-то мягкая, нежная рука манила Родиона наружу, дотрагиваясь до самых чувствительных струн его души и пробуждая своими прикосновениями сладкое предвкушение каких-то неопределённых благ.

Чуть ли не вприпрыжку Родион направился в ванную комнату. Стоя под душем, он заметил, что телефон, который МК позавчера написал авторучкой на его руке, до сих пор довольно отчётливо вырисовывается на коже, даже едва ли побледнел. Раскольников начал усиленно тереть руку мылом: за прошедшие сутки он уже, как оказалось, успел выучить телефон наизусть, так что сохранять его на своём теле не было совершенно никакой надобности. В конце концов ему удалось окончательно избавиться от надписи, только ярко-розовый след остался теперь на её месте.

Тщательно вытершись полотенцем и побрившись, Раскольников вернулся в комнату. Немного подумав, он достал из шкафа бежевые вельветовые джинсы, которые купил пару лет назад и с тех пор берёг для какого-нибудь торжественного случая, который, впрочем, пока так и не наступил...

"Если не теперь, то когда же? — подумал он, надевая джинсы. — Кто знает, сколько мне ещё на свободе гулять осталось? Да и вообще хорошо в смысле маскировки: если меня в ту ночь кто-то заметил, то лучше теперь совсем в другом виде везде появляться, чтобы не заподозрили."

Улыбнувшись своему хитрому плану, он застегнул ремень, натянул на себя бирюзовую футболку, причесал волосы и, бросив взгляд в зеркало, убедился в том, что теперь его абсолютно невозможно спутать с тем чудовищем, которое ещё в четверг блуждало по городу с топором под курткой.

Едва выйдя из парадной, Раскольников увидел, что автобус, которого обычно нужно было ждать как минимум полчаса как раз подходит к остановке. Родион бросился бежать и в последнюю секунду успел вскочить на заднюю площадку. 

"А куда я, собственно, еду? — спросил он себя, переводя дыхание. — Ладно, посмотрим."

Впрочем, выбора у него особенно не было: автобус шёл к станции метро, а оттуда по прямой ветке можно было добраться до Невского. А раз можно добраться до Невского, то разве придёт в голову человеку, не имеющему никакой определённой цели, ехать куда-нибудь в другое место? 

Очутившись на Невском, Раскольников подобно маленькому ручейку влился в людской поток и покорно сделался частью всеобщего движения, что ему, как ни странно, доставляло теперь некоторое удовольствие. Сейчас, когда он на самом деле совершил нечто, что автоматически делало его не таким, как все, ему почему-то снова и снова хотелось испытать ощущения самого среднего и рядового человека, которому не приходится нести на себе тяжесть преступления.

Он увидел, как несколько молодых ребят, идущих рядом с ним в толпе, свернули в сторону и зашли в магазин "Мелодия". Раскольников последовал за ними, будто они приняли за него решение, которому он теперь рад был повиноваться.

Внутри магазина, который находился в полуподвальном помещении, царил полумрак. Впрочем, в то же время было почему-то очень душно. Продавщицы сидели возле вентиляторов и обмахивались накинутыми на нижнее бельё полосатыми халатиками. Родион скользнул взглядом по расставленным вдоль полок дискам и попытался представить себе, что мог бы подумать на их счёт "нормальный, средний человек", на чьём месте он теперь так хотел бы снова оказаться.

"Розенбаум? Что ж, обязательно куплю себе, когда выйду на пенсию. Майкл Джексон? Ну это пораньше куплю, когда у меня детишки будут, пусть порадуются. А это что? "Аквариум", новый альбом — "Равноденствие". Это, пожалуй, и сейчас купить можно..."

Родион направился к кассе. Хоть он и обещал Насте не тратить пока полученных от матери денег, но желание продолжать действовать как рядовой человек, то есть как человек, который в отличии от него самого действительно мог ещё интересоваться пластинками, было в этот момент так сильно, что он встал в очередь и, достав кошелёк, начал отсчитывать деньги. Несколько монеток выскочило у него из рук и, звонко стукнувшись о каменный пол, покатилось в разные стороны. Он с досадой нагнулся, чтобы подобрать их. Отыскав два закатившихся за батарею пяточка, он выпрямился и огляделся по сторонам, пытаясь установить местонахождение остальной мелочи. Вдруг Родион почувствовал, как кто-то осторожно прикоснулся к его руке: девочка лет четырнадцати, стоявшая перед ним в очереди, протягивала ему на ладони серебряные монетки.

— Вот, — сказала она, — ваши деньги.

— Ага, а я искал, — Раскольников взял у неё монетки. 

И лишь когда девочка уже заплатила, и подошла его очередь, он вспомнил, что даже не сказал ей спасибо. Возвращаясь в отдел, Родион снова увидел ту же самую девочку: она сидела на корточках перед привязанным кем-то у выхода сенбернаром и, поглаживая его по голове, что-то ласково ему нашёптывала.

"Вот оно — беззаботное детство", — решил про себя Раскольников, и даже какая-то зависть к этому совсем юному, видимо не озабоченному никакими проблемами существу закралась в его сердце.

Протянув продавщице чек, Раскольников попросил пластинку "Аквариума". Продавщица внимательно посмотрела на чек, потом на Родиона, затем томно развернулась, сняла пластинку с полки и, слегка прикусив нижнюю губу, положила её на прилавок перед покупателем. Раскольников отодвинулся немного в сторону и вынул пластинку из конверта, чтобы посмотреть, нет ли на ней царапин. Краем глаза он заметил, что девочка, только что ласкавшаяся с сенбернаром, подошла к тому же отделу и тоже протянула продавщице чек. Родион не разобрал, что сказала девочка, до него долетел лишь звонкий голос продавщицы:

— Нет у нас этой пластинки. Только что последнюю отдали. Вон тому молодому человеку.

Родион взглянул в её сторону. Продавщица слегка подмигнула ему, будто они были давние знакомые.

— А вы не знаете случайно, когда их снова завезут? — спросила девочка.

— Чего? — недовольно переспросила продавщица, с трудом отрывая свой взгляд от Раскольникова.

— Вы не знаете, когда их завезут? — робко повторила девочка.

— Нет! — отрезала продавщица и, облокотившись обоими локтями о прилавок, снова кокетливо развернулась к Родиону.

Но Раскольников опять покосился на девочку. Та имела теперь довольно несчастный вид: понурив голову, стояла она, не двигаясь с места, будто всё ещё не могла поверить в то, что пластинка ей не досталась.

"Как мало надо, чтобы расстроить ребёнка! — подумал Раскольников. — К счастью, чтобы его развеселить, надо тоже не так много".

— Послушай, — обратился он к девочке, — ты стояла в кассе впереди меня: я думаю, будет справедливо, если ты получишь пластинку.

Девочка подняла на него свои серые глаза, которые теперь радостно сверкнули под светлыми, едва заметными ресницами.

— Нет, спасибо, — произнесла она после некоторого размышления, грустно улыбнувшись. — Я не могу забрать её у вас ни с того, ни с сего. Раз уж случай так решил...

— Ну и что? Нам случай не указ! Если честно, мне эта пластинка совсем не нужна.

— Зачем же вы тогда купили? — спросила девочка, хитро улыбаясь.

— Это трудно объяснить, — ответил Раскольников. — Просто я представил себе, что бы я хотел купить, если бы был тем, кем я хочу быть. И вот мне захотелось "Равноденствие" "Аквариума". Но поскольку я тот, кто я есть, а не тот, кем хотел бы быть, то получается, что и пластинку эту я совсем не хочу.

Он видел, что совершенно запутал её и остался доволен тем, что ему удалось так свободно высказать свои мысли без всякого риска быть понятым.

— Вы это всё нарочно придумали, — догадалась наконец девочка, — чтобы я взяла её и меня не мучила совесть, что я отняла у вас вашу любимую пластинку. Правда? Ну тогда я вам тоже одну вещь скажу, чтобы вы пластинку с чистой совестью у себя оставили. Знаете, у меня ведь дома даже проигрывателя нет. Ну как, теперь вы видите, что если кто-то и может обойтись без пластинки, то это я?

— А что же ты с ней собралась делать без проигрывателя? — удивился в свою очередь Раскольников. 

— Да я сама точно не знаю. Во-первых, мне обложка очень нравится. Ну не смейтесь, это правда. А во-вторых, я хочу накопить побольше денег и купить себе проигрыватель. Может, даже через месяц. 

— Послушай, — улыбнулся Родион. — Если ты и дальше будешь составлять себе фонотеку до того, как купишь проигрыватель, то у тебя так никогда на него и не хватит денег.

— Видите, вы уже передумали отдавать мне пластинку.

— Да, передумал. Зато у меня есть идея поинтереснее: я оставлю пластинку себе, а ты придёшь ко мне её послушать. Ладно?

— Правда? — девочка от радости чуть не захлопала в ладоши, и Родион, который, произнося своё приглашение, уже почти жалел об этом, тут же перестал раскаиваться. — А когда?

— Да хоть сейчас, — ответил Родион, — только сдай свой чек обратно в кассу.

Когда чек был сдан, оба покинули магазин, провожаемые обиженным взглядом продавщицы, о которой они, впрочем, давно уже полностью забыли.

Они шли бок о бок вдоль Невского. Раскольников то и дело поглядывал на свою спутницу, чтобы рассмотреть её повнимательнее и составить более точное представление об этом юном существе. Девочка была невысокого роста, она не доходила Родиону и до плеча. Непослушные русые кудряшки обрамляли её немного бледное, не очень выразительное лицо, которое можно было бы даже назвать блёклым, если бы не разбросанные по нему веснушки, делающие его очаровательным на какой-то особенный манер. Она совсем не пользовалась косметикой и оттого выглядела наверняка даже младше, чем она есть. Вокруг её тонкой, тоже покрытой веснушками шейки висели бусы, составленные из маленьких ярких деревянных шариков. На обеих руках она носила точно такие же браслетики. Одета она была в сиреневые брюки клёш и розовую блузку с вышитыми крестиком орнаментами на манер нарядов хиппи семидесятых годов.

Девочка не обижалась, что Раскольников с таким нескрываемым интересом рассматривал её. Напротив, она каждый раз отвечала ему улыбкой и приветливым взглядом.

— Вы далеко живёте? — спросила она наконец.

— Да, довольно далеко... Но, знаешь что, я, если честно, только что приехал в город, и мне не хочется так быстро возвращаться назад. Что если мы сначала немного погуляем, а? Если у тебя, конечно, есть время.

— У меня полно времени, — согласно закивала девочка. — И вообще, давно уже не было такой классной погоды. Я так и собиралась сегодня целый день гулять. Может, пойдём в Летний сад?

— Ну пойдём. Я там уже сто лет не был... Кстати, как тебя зовут?

— Соня. А вас? 

— Родион. 

— Красивое имя, — задумчиво произнесла Соня. — Только какое-то...

— Старомодное?

— Да, немного.

— Это ещё что! Вот мою сестру Дуня зовут, Авдотья. Мама нас пооригинальнее назвать хотела. А тогда как раз народные имена в моду вошли...

— У вас есть сестра?

— Да, младше меня на два года.

— У меня тоже сестра. И два братика. Только они маленькие совсем. Я их обожаю.

Раскольников решил переменить тему.

— Ты ещё в школу ходишь, Соня? — спросил он. — В какой класс? 

— Я в этом году восьмой класс закончила, а теперь... поступила в училище.

— И в какое?

— На библиотекаря. А вы?

— А я в университете учусь. Вернее, учился до позавчерашнего дня. 

— Бросили?

— Да нет, выгнали... Хотя ты права, я бы, наверное, и сам ушёл. Так что оно даже и к лучшему.

— Да, — вздохнула Соня. — Меня тоже один раз из школы чуть не исключили, из-за двоек по физике и по алгебре.

— Противные предметы, ничего не скажешь, — согласился Раскольников. 

— А вы что в университете учили? 

— Философию.

— Это, наверное, очень интересно.

— Да нет, тоже довольно противно, на самом деле.

— А что же вам тогда интересно? 

— Жить интересно, Соня, и посмотреть, что из этого получится.

— Я тоже точно так же считаю, — подхватила Соня. — Знаете, я, бывало, сижу дома за уроками, решаю какие-нибудь примеры, а за окном птицы поют, ну или, наоборот, снег падает, передо мной братишки и сестрёнка бегают. И я думаю: ну как можно растрачивать время на всякие сухие уравнения, когда вокруг жизнь течёт? Потом я, конечно, уговариваю себя: никуда она от тебя не убежит, обойдётся до поры до времени и без твоего участия. Но ведь если она без меня хоть чуть-чуть, хоть час, хоть два обойдётся, то так и неделю и месяц обойтись может, а значит, в конце концов, я совсем в этом мире ненужной окажусь. Вот я и не хотела над учебниками сложа руки сидеть.

— Я тоже не хотел, — проговорил Раскольников как-то очень серьёзно.

— Видите, мы с вами очень похожие люди! — радостно воскликнула Соня. — Мне с самого начала так и показалось.

— Да, только между нами есть одно существенное различие, — вздохнул Раскольников. — Ты счастлива, а я... совсем наоборот.

Соня быстро вскинула на него глаза и снова опустила их.

— С чего вы взяли, что я счастлива? — спросила она.

— Это видно, — ответил Раскольников. — А что, разве я неправильно догадался?

— Правильно, абсолютно правильно. Я очень счастлива, — тихо проговорила Соня с какой-то загадочной улыбкой, которая будто хотела сказать: "Я ещё намного счастливее, чем ты думаешь". — Ну а вы, а вы? — вдруг спохватилась она. — Неужели и вправду несчастны? Значит и моё первое впечатление оправдалось?..

— Так я тебе сразу несчастным что ли показался? — немного обиженно спросил Раскольников. — Что же, получается, у меня такой жалкий вид? — он горько усмехнулся.

— О нет, совсем наоборот, — горячо возразила Соня. — Знаете, есть люди, которым в жизни всё удаётся. Они будто созданы победителями, понимаете? Ну вот я про вас сразу именно так и подумала.

Раскольников смерил её внимательным взглядом:

— Правда?.. А как же тогда быть с тем, что я несчастен? Ведь такой человек, как ты только что описала, по идее очень счастливым должен быть?

Соня отрицательно покачала головой:

— Совсем необязательно. А по-моему, одно другому даже противоречит. Это ведь так всегда: кому много дано, тот больше всех и страдает.

— То есть как это понимать? — Раскольников в удивлении нахмурил брови.

Но Соня уже отвлеклась от их разговора, так как её внимание привлекла сцена, разыгрывающаяся на лужайке перед Инженерным замком, мимо которого они как раз проходили.

— Пойдём посмотрим, что там такое, — предложила она своему спутнику.

Они приблизились к группе подростков, танцующих некое подобие рок-н-ролла вокруг стоявшего на траве магнитофона, из которого доносились бодрые, оптимистические аккорды.

— Смотри, как это они так ножкой делают? — по-детски развеселившаяся Соня попыталась повторить их движения, но увидев, что не попадает в такт, залилась смехом и, хлопая в ладоши, запрыгала на одном месте.

Раскольников в некотором смятении наблюдал за ней.

— Где пластинку брали? — обратился к Раскольникову один из танцующих подростков, только что остановившийся, чтобы перевести дух.

— В "Мелодии", — опередила Соня ответ Родиона. — Но там уже больше нет. Мы последнюю взяли!

— Ах, чёрт! — вздохнул заинтересовавшийся музыкальной новинкой паренёк. — На "Машину времени" не хотите случайно меняться?

— Нет-нет! — всё ещё продолжая весело смеяться, закачала головой Соня, шутливо загораживая собой державшего в руках пластинку Раскольникова, будто опасаясь, что он и вправду может согласиться на обмен. — Мы только "Аквариум" хотим слушать! Правда? Правда? — она хитро подмигнула Родиону.

— Ну ладно, не сыпьте соль на рану, — отмахнулся паренёк, сам, впрочем, едва сдерживая улыбку.

— Будем сыпать, будем! — настаивала Соня. — Сейчас придём домой, вынем пластинку из конверта, положим её на проигрыватель...

Мальчик в притворной депрессии опустился на траву и заткнул себе уши.

— А потому будем слушать, слушать, слушать! — прокричала Соня как можно громче и побежала вприпрыжку через залитую солнцем лужайку.

Раскольников последовал за ней. Эта девочка всё больше удивляла его. С одной стороны Родион не на шутку разозлился её детской выходке, в которую и он был вовлечён помимо своей воли, но, с другой стороны, внутренний голос подсказывал ему, что Сонечка теперь будто нарочно послана какой-то внешней силой как вознаграждение за все ужасы последних дней. Он решил про себя, что ни за что не упустит её сегодня, хотя Соня по всем признакам и сама не собиралась никуда исчезать. Напротив, отбежав вперёд на довольно порядочное расстояние и заметив, что потеряла Родиона из виду, она остановилась и почти в испуге огляделась по сторонам, отыскивая глазами своего спутника. Наконец, убедившись, что Раскольников хоть и не быстрым шагом, но всё же следует за ней, она сама устремилась ему навстречу.

— Я уже думала, что ты там где-то потерялся! — воскликнула она. — Ой, ничего, что я вам "ты" говорю?

— Нет, это даже лучше, — успокоил её Раскольников.

Соня как-то немного притихла и они, молча перейдя дорогу, ступили за ворота Летнего сада.

— Послушай, — снова начал разговор Раскольников, — что ты там говорила про то, что тот, кому больше дано, больше и страдает? Как же это понимать?

— Не знаю, как тебе объяснить, — призналась Соня. — Хотя, постой... Видишь, там в пруду утки? Видишь, как их много? И возле пруда тоже, на солнышке греются. Ну разве им не хорошо, разве не по кайфу? 

— Вроде по кайфу, — согласился Раскольников, улыбнувшись употреблённому Соней в применении к уткам слову.

— А теперь посмотри вон туда. Видишь, там лебеди? Их всего два, зато какие красавцы. Да? 

В пруду действительно плавало два лебедя. Они, видимо, давно уже хотели выбраться из воды, так как то и дело то тут, то там пытались приблизиться к берегу, однако каждый раз вынуждены были снова подаваться назад, испуганные восхищёнными возгласами детей и взрослых, которые, простирая руки, бежали вдоль пруда, преследуя эти прекрасные белоснежные создания. Какой-то трёхлетний малыш, получив от своей мамы полбуханки хлеба вместо того, чтобы отщипывать от неё кусочки и кидать их лебедям, как это, видимо, первоначально предполагалось, запустил в них сразу всё, что оказалось у него в руках, и попал при этом прямо в голову одной из птиц. Пострадавший лебедь захлопал крыльями и поспешно отскочил на середину пруда вместе со своим не менее испуганным товарищем.

— А уток никто не трогает, — вздохнула Соня. — Теперь понимаешь? Кто от других отличается в лучшую сторону, тому и покоя нет... Если не от людей, то от самого себя.

— Да чем же я так уж от других людей отличаюсь? — нетерпеливо спросил Раскольников.

— Ты и сам знаешь, — загадочно ответила Соня, опуская глаза.

— Знаю, — мрачно отозвался Раскольников. — Только, по-моему, далеко не в лучшую сторону. 

— А я вот уверена, что в лучшую, — Соня снова подняла на него глаза и вдруг покраснела. — Только взгляд у тебя и вправду очень грустный, я ещё в магазине заметила, — добавила она, вздохнув.

Они шли по тенистым тропинкам. Гипсовые статуи, наподобие почётного караула выстроившиеся по обе стороны на протяжении всего их пути, отдавали им честь полными белыми руками, простёртыми к небу в томном античном экстазе. Возле каждой статуи стояла табличка, на которой можно было прочитать краткую историю стоявшего на пьедестале римского или греческого божества. Родион вспомнил, что, гуляя в детстве в парке Девятого Января, находившемся недалеко от их дома, он видел похожие таблички рядом с грубо намалёванными яркой гуашью портретами пионеров-героев, расставленными вокруг детской площадки. Родион часто от нечего делать читал жизнеописания юных героев, сначала по слогам, потом все увереннее...

"Так вот в чём, значит, истоки моего героизма..." — горько усмехнулся он про себя.

— Хорош герой! — услышал он голос Сони.

— А? Что? — переспросил Раскольников.

— Да вот, посмотри, — они стояли перед статуей Геракла и Соня показывала ему на табличку с пояснениями. — Здесь написано: "греческий мифический герой". А что он сделал? Вот тут тоже сказано: убил льва, украл какие-то золотые яблоки "и другие подвиги". Тут так и стоит: "и другие подвиги". Ха-ха, будто это подвиги были!

— Почему же не подвиги? — удивился Раскольников. — Нормальные подвиги, по-моему...

— Нет, — не переставала смеяться Соня. — Впрочем, на этого Геракла достаточно посмотреть, чтобы увидеть, что не герой он никакой!

— Как же так? — ещё больше удивился Раскольников, окинув взглядом мускулистую фигуру гипсового полубога. — Такому бы и Шварцнеггер, пожалуй, позавидовал...

— Ну Шварцнеггер, может, и позавидовал бы, но ведь и тот тоже не герой, а просто артист. И у того, и у этого подвиги одинаково ненастоящие, бутафорские: ну машину взорвал, льва убил, кокаин у контрабандистов отнял, яблоки золотые украл... Всё это только напоказ и совершенно бесполезно... Такие "подвиги" для собственного самоутверждения совершаются, а не для других. Понимаешь?.. Поэтому настоящего героя не по мускулам можно узнать, а как раз наоборот.

— То есть он по-твоему хиленьким должен быть что ли? Такой ведь ничего сделать не сможет, даже если и захочет, ни для себя, ни для других.

— А разве для настоящего подвига мускулы нужны? — Соня подняла на него глаза.

— Ну не помешают, я думаю, — возразил Раскольников.

— А я думаю, что помешают, то есть, по крайней мере, не помогут... Настоящего героя, если хочешь знать, по глазам определить можно. Он своим духом и умом силён, а не кулаками, потому что понимает, что кулаком лишь пару людей осчастливить можно, да и то, делая пару других в то же самое время несчастными, а умом и сильным духом можно весь мир навсегда счастливым сделать.

— О, как ты права, Соня! — неожиданно горячо воскликнул Раскольников. — Только ведь только одним умом и абстрактными рассуждениями ты никого счастливым не сделаешь. Надо же когда-то, ну когда теория уже готова и сто раз обдумана, надо ведь и вправду за топор браться... — он прикусил язык, сообразив, что только что проговорился самым нелепым образом.

— Ах да, топор, — услышал он голос Сони, на которую после своей реплики не решался взглянуть. — Ты про эту статью что ли? 

Раскольников снова повернулся к своей спутнице и увидел, что она наклонилась, чтобы поднять с земли старую газету, которую едва заметный тёплый ветерок, вероятно, секунду назад принёс к их ногам. Газета была развёрнута на той странице, где красовалось набранное крупными буквами заглавие "Праздник топора". 

— "Маньяк зарубил топором двух женщин на канале Грибоедова", — прочитала Соня и, как-то вдруг понурив голову, замолчала. 

— Брось эту гадость, — посоветовал Раскольников. — Газеты всё до невероятных размеров раздуют, любого маньяком обзовут, не разобравшись в чём дело. 

Соня неожиданно послушно подошла к урне и положила в неё только что подобранную газету.

— Отвратительно, — проговорила она тихо, когда они продолжили свой путь. 

— Что? Убийство?

— Да, убийство, конечно, тоже. Но ещё отвратительнее эта жажда сенсации, с которой журналисты обычно накидываются на такие истории. Ты это правильно заметил. Одно название чего стоит! Они, по-моему, ни жертв, ни убийцу за людей не считают, раз так об этом пишут.

— А ты... а ты сама этого убийцу, — осторожно спросил Раскольников, — человеком назвать можешь?

— Конечно могу. А кто же он ещё? Инопланетянин?.. Только мне его очень жаль, потому что в следующей жизни он, наверняка, червяком родится или божьей коровкой. 

— Ты в переселение душ что ли веришь? — изумился Раскольников.

— Да, и в то, что все плохие поступки, которые мы совершаем, будут рано или поздно наказаны. 

— Но не таким же образом! Может, этот убийца ещё и в бабочку превратится? Будет порхать за свои грехи?! Слабоватое наказание... 

— Ну не знаю, как с бабочкой, а в червяка или там в таракана, думаю, неприятно превращаться. 

— Да, превращаться, конечно, неприятно. А знаешь, что ещё неприятнее? Некоторые люди, и таких даже большинство, так всю жизнь как тараканы и живут. Вот это самое противное! Так что им, получается, и терять нечего: хуже уже не будет ни за какие плохие поступки, как ни старайся. 

— Значит, они должны изменить свою жизнь так, чтобы было лучше, — рассудила Соня. 

— Вот тут-то и возникает, может быть, топор... — Раскольников старался не глядеть на Соню.

— Так ты считаешь, что этот убийца просто свою серую жизнь преступлением приукрасить хотел? Тогда, значит, тот журналист прав: действительно праздник какой-то получается...

— Да, party time, — грустно проговорил Раскольников. — Только он, может быть, не для себя всё это задумал, а чтобы мир спасти.

— Мир спасти с топором?! — изумилась Соня. — Да это же просто нелепость!

— Сразу, конечно, спасти невозможно, — Раскольников говорил увлечённо, позабыв о предосторожностях, которые следовало соблюдать относительно этой темы. — Ведь тех денег, что он у них взял вряд ли на многое хватит...

— Так он у них деньги взял? — Соня удивлённо раскрыла глаза. — А откуда ты знаешь сколько? Ты ещё раньше эту статью читал, да?

— Да, — поспешил ответить Раскольников, сам испуганный тем, что только что сорвалось у него с языка. — Позавчера, на вечеринке у одного знакомого. Там и тот, кстати, был, который эту статейку состряпал. Он у нас в университете учится.

— Правда? Ага, вот, значит, почему ты про это дело так хорошо проинформирован?

— Да, именно поэтому, — Раскольников опустил глаза в землю.

— О, посмотри какая прелесть! — вдруг воскликнула Соня, подбегая к пышно цветущему кусту сирени и зарываясь с носом в ароматные ветки. — Понюхай, понюхай, как пахнет!

Раскольников подошёл к кусту с другой стороны и тоже склонился над ним. Улыбающееся личико Сони, окружённое благоухающими цветами, вдруг наполнило его сердце невероятной лёгкостью. На один миг ему показалось, что счастье где-то совсем рядом, что это так просто — быть счастливым, и он почему-то ещё раз решил не отпускать от себя сегодня эту девочку как можно дольше. 

— Поехали ко мне, — сказал он Соне, и его слова долетели до неё вместе с шуршанием нежным листочков, приводимых в движение тёплым ветерком, прогуливающимся по душистым веткам сирени.

— Поехали, — согласилась она и, покраснев, опустила глаза.

Всю дорогу к Раскольникову они больше не вспоминали злополучную статью. Родион радовался, что Соня, только что так внимательно слушавшая его и так серьёзно пытавшаяся вести с ним дискуссию, теперь, словно сообразив, что необходимо сменить начинавшую угнетать его тему, перевела разговор на самые разнообразные весёлые пустяки. Она рассказала ему, что обожает собак, что мечтает об овчарке и что ей кто-то уже обещал по дешёвке одного щеночка, потом поделилась впечатлениями о каком-то фильме, который смотрела недавно, а когда они ехали в автобусе, достала из кармана три шёлковых разноцветных тесёмки и, разложив их на коленях, стала показывать, как плести из них фенечку. Раскольников выслушивал всё с чрезвычайным вниманием, даже инструкцию по плетению фенечки, вставляя иногда заинтересованные вопросы, чем особенно радовал Сонечку. Неблизкая дорога прошла для обоих почти незаметно.

— Ты прямо на краю света живёшь, — заметила Соня, улыбаясь, когда они поднимались в лифте на седьмой этаж.

— Да, это точно: ближайшая станция метро — десять остановок автобусом, ближайший кинотеатр — тоже десять остановок, только в другую сторону, даже ближайшая телефонная будка — два квартала отсюда. Так что мы обитаем тут почти как отшельники.

— Кто "мы"? — спросила Соня. — Ты и твои родители?

— Нет. Разве я тебе ещё не сказал? Я со своей подругой живу. Это, кстати, её квартира, — он как раз открывал дверь ключом.

— А где она сейчас? — поинтересовалась Соня, заходя в маленькую квадратную обклеенную жёлтыми в бурый цветочек обоями прихожую. 

— На работе. Она поздно приходит... Да ты проходи, проходи в комнату, не стесняйся. Я сейчас поищу в кухне что-нибудь съедобное.

Они ещё по дороге решили, что оба проголодались, и условились пообедать у Раскольникова. 

Через минуту, однако, Раскольников появился на пороге комнаты, куда только что пригласил Соню, с виноватым видом вертя перед собой консервной банкой с надписью "Шпроты". 

— Тут только одна рыбка осталась, — нерешительно проговорил он. — Но я могу выйти и купить ещё чего-нибудь, хлеба, например...

Соня закивала головой:

— Да, сбегай в магазин, а я пока начну готовить, если не возражаешь, — она решительно направилась в кухню. — Картошка ведь у вас есть? 

— Вроде да, — Раскольников последовал за ней. — Там, за шкафом посмотри.

— Есть, — сообщила Соня. — А капуста?

— Нет, нету. 

— И свёклы нет?

— Нет.

— Ну тогда купи, пожалуйста, кочан капусты и штучки три свёклы. Мы сварим борщ. Я могу уже начать чистить картошку.

— Да нет, Соня, не надо, — попробовал возразить Раскольников. — Неудобно как-то: ты ведь пришла ко мне музыку слушать, а я тебя, вроде как, готовить заставляю.

— Почему же заставляешь? Я сама хочу. А ты, когда придёшь, ещё мне и поможешь. Ладно? 

Родион пожал плечами и отправился в магазин. 

Когда он вернулся назад с заказанными Соней покупками, картошка уже хлюпала на плите, испуская пар и позвякивая крышкой эмалированной кастрюли. Его гостья как раз вытирала кухонным полотенцем последнюю из только что вымытых ею тарелок, которые она, вероятно, в довольно большом количестве обнаружила в мойке. Настины книги, разбросанные, как всегда, на столе, Соня за время отсутствия Родиона успела разложить аккуратными стопками на подоконнике. Кухня выглядела теперь как-то совсем иначе, и Раскольников не знал точно, чему приписать этот факт — Сонечке ли, которая так деловито хозяйничала здесь, превращая как фея извечный хаос в осмысленно-организованную и не лишённую уюта среду обитания, или же просто ярким солнечным лучам, которые после стольких пасмурных дней снова смело заглядывали в окно, да ещё к тому же на какой-то особенно весёлый манер, так что Родион впервые за это лето не прищурился, а улыбнался, чувствуя, как солнце озаряет ему лицо.

Когда он выложил покупки, Соня вооружилась массивным ножом и с удивительной лёгкостью стала разделывать капусту. Родион, стоявший напротив неё, облокотившись на холодильник, внимательно следил за тем, как с каждым новым взмахом ножа в её руках тонко нарезанные ломтики абсолютно одинакового размера аккуратно ложились друг на друга. Что-то невероятно успокаивающее, почти убаюкивающее было в этом процессе. Как только с капустой было покончено, Соня так же ловко принялась за свёклу.

— Это удивительно! — вырвалось у Раскольникова.

— Что именно? — поинтересовалась Соня, на секунду приподняв на него глаза.

— Как ты режешь... Так ровно и одинаково. Я такого ещё ни разу не видел.

— Это приходит с опытом, — объяснила Соня, высыпая свёклу и капусту в кастрюлю к уже кипевшей внутри картошке. — Я дома почти каждый день на всю семью готовила. У меня ведь братики и сестрёнка — надо было помогать.

— А теперь? 

— А теперь я с ними не живу, — Соня отвернулась к плите, чтобы помешать ложкой приготовляемый ею суп и добавить в него соли с перцем. — У нас жилплощадь на всех очень маленькая была, так мне, когда я в училище поступила, место в общежитии дали. Вот пару недель назад переехала. Теперь только для себя готовлю.

— Да, это, конечно, большое облегчение для тебя, — заметил Раскольников.

— Нет, совсем наоборот, — покачала головой Соня. — Я ведь так привыкла к большой семье, что мне теперь одной иногда бывает ужасно грустно... Ты даже не представляешь себе, как я рада, что встретила тебя сегодня!

Раскольников хотел сказать, что он, наверняка, ещё намного больше, чем Сонечка, рад их сегодняшнему знакомству, но, поймав на себе её взгляд, полный какого-то мечтательного восхищения, он окончательно смутился и промолчал. Ему показалось, вместе с тем, что он уже когда-то видел похожий взгляд, но как будто очень давно, может быть, ещё в детстве...

— Я сначала даже не поверила, когда ты со мной в магазине заговорил, — продолжала Соня, не спуская с него глаз. 

— Чему не поверила? — спросил Раскольников.

— Тому, что такой взрослый человек и красивый, как из фильма, сам запросто начал со мной разговор.

На лице Раскольникова изобразилось удивление.

— Разве тебе никто никогда не говорил, что ты красивый? — удивилась в свою очередь Соня и смутилась, как человек, который только что понял, что сказав вещь, казавшуюся ему самой обыкновенной и очевидной, ненароком разболтал чей-то секрет.

— Нет, — покачал головой Родион. — Правда, Разумихин, один мой знакомый из университета, сказал мне как-то раз что-то типа того, но, по-моему, он тогда шутил. А ещё... — перед его мысленным взором вдруг промелькнуло сухое лицо старухи Алёны Ивановны, он вздрогнул и тут же постарался отогнать от себя подальше этот призрак. — Нет, больше никто не говорил, — заключил Раскольников.

— А твоя подруга? Как её, кстати, зовут?

— Настя.

— Ну да, Настя?

— Может, и говорила, не помню уже... Послушай, как ты думаешь, борщ уже готов?

Борщ удался Соне на славу. Они съели по две тарелки, не переставая нахваливать свой обед, причём Соня настаивала на том, чтобы вместо "ты приготовила" Раскольников каждый раз говорил "мы приготовили".

— Ты помогал, помогал, не отпирайся, — настаивала Соня, хотя Родион не мог припомнить, в чём именно заключалось его участие в приготовлении супа.

Однако за мытьё оставшейся после обеда посуды они принялись действительно вместе. Точнее говоря, мыла Соня, а Родион вытирал только что побывавшие под краном тарелки и ложки и ставил их в шкаф, что, к его удовольствию, давало ему полное ощущение собственной причастности к общему полезному, важному и, главное, сравнительно лёгкому делу.

"Как же раньше я мог тяготиться этим?" — недоумевал он.

— Ну всё! — воскликнула Соня, когда с грязной посудой было покончено. — Теперь пойдём "Аквариум" слушать!

Раскольников улыбнулся её наивной радости и последовал за своей гостьей, которая сама уже вприпрыжку бежала в комнату. Пока Родион разбирался со стареньким моно-проигрывателем фирмы "Аккорд", наскоро стряхивая с него пыль и устанавливая пластинку на подвижном резиновом диске, Соня уселась по-турецки на пол, с трудом сдерживая своё нетерпение.

— Да что ты? Садись лучше в кресло, — кивнул ей Раскольников.

— Нет, так удобнее, — заверила его Соня. — На сейшeнах всегда так сидят. Чтобы сосредоточиться на музыке, нужна правильная атмосфера. Кресло тут совсем не подходит.

— Ты думаешь? — Раскольников опустил головку проигрывателя на пластинку и тоже сел на пол рядом с Соней.

Игла затрещала на виниле, и комната вдруг наполнилась торжественными и в то же время пронизанными какой-то весёлой иронией аккордами вступления. Раскольников не знал, растрогаться ему или рассмеяться, но пока он думал, уже началась первая песня: "Пока цветёт иван-чай мне не надо других книг кроме тебя..." — пропел Гребенщиков самым светлым голосом, на какой был способен.

Раскольников взглянул на Соню. На губах у неё играла серьёзная и вместе с тем вдохновенная улыбка, глаза она устремила куда-то вверх и, казалось, несмотря на то, что они были широко раскрыты, не видела ровно ничего перед собой, по крайней мере ничего реального. Музыка и завораживающий голос БГ поглотили её всю. Она слегка покачивалась из стороны в сторону, забыв, может быть, даже, где находится.

— Ты уже слышала эти песни, — осторожно спросил Раскольников, которому было неловко видеть свою гостью в таком забытьи.

— Да, — ответила она как во сне, — но это каждый раз как праздник...

— Праздник? — переспросил он.

Но Соня, приложив палец к губам, сделала ему знак молчать, затем взяла Родиона за руку и, откинувшись назад, потянула его вниз. Теперь они лежали бок о бок на спине, держась за руки, и Родион сам удивился, как легко для него вдруг оказалось разделить Сонечкин праздник и, отбросив желание вникнуть в каждую отдельную строчку, позволить своим мыслям, которые сами по себе приходили в движение под мелодичные аккорды и таинственные фразы, лететь, куда они хотят, наполняя его душу удивительной лёгкостью.

Когда первая сторона пластинки доиграла, Соня, увидев, что Родион медлит подниматься, сама вскочила с пола, перевернула диск и снова легла рядом с ним. Опять витиеватые мелодии извилистыми, быстрыми ручейками заполнили комнату, неся по течению хрупкие кораблики загадочных слов, звучащих как шаманские заклинания — бессмысленно и многозначительно в одно и то же время. 

Наконец последний аккорд растворился в тишине. Раскольников всё ещё чувствовал на своей руке тёплую ладошку Сони, но она уже лежала на боку, развернувшись к нему лицом. Раскольников заговорил первым:

— Как это странно: вот я слушал и мне, вроде, нравилось, а теперь, хоть убей, ничего конкретного вспомнить не могу, ни текста, ни музыки. Всё будто в одно пятно слилось, светлое, но всё же пятно. Хотя, в принципе, чего удивляться — его песни обычно надо сто раз прослушать, чтобы что-нибудь понять.

— Да ничего не надо понимать! — горячо возразила Соня. — Ты ведь сам сказал, что светлое пятно осталось. Значит, ты уже всё и понял. Разве этого светлого пятна, этой радости, которую ты только что испытал, мало?

— Конечно, мало. Я ведь думать хочу, понимаешь? Я его мысли со своими хочу сравнить.

— А у него во всех песнях только одна мысль, и чем больше ты будешь стараться её понять, тем непонятнее она для тебя будет.

— Как так? — переспросил Раскольников, удивлённый, что Сонечка вдруг говорит такими парадоксами.

— А вот так: некоторые вещи понять невозможно, их пережить надо.

Раскольников вздрогнул при этих словах.

— Вот и эти песни, — продолжала Соня, — учат любви и гармонии с окружающим миром, но не прямым текстом, а, можно сказать, на деле, давая тебе, пусть на короткий срок, но всё же почувствовать эту совершенную гармонию, это душевное равноденствие...

— Постой-постой, — перебил её Раскольников, — душевное равноденствие и великое умиротворение — это прекрасно, но ведь, если вдуматься, его песни совсем не об этом. По крайней мере не все. Вот, например, знаешь эту — "Небо становится ближе"?

— Конечно, знаю! — радостно воскликнула Соня. — Это же моя любимая!

— Правда? И моя тоже. Так вот, послушай: человек, который почувствовал, что становится ближе к небу, разве может он после этого умиротворённо и благостно упиваться всеобщей гармонией? Ему ведь сразу хочется оправдать своё великое предназначение, совершить что-нибудь, что окончательно поставило бы его на одну ступень с Богом.

— Да, точно-точно, — поддержала его Соня. — Только ты сам себе противоречишь: сначала говоришь, что гармония тогда невозможна, а потом ведь признаёшься, что человек как Бог хочет стать. Пойми же наконец: человек только тогда и может слиться с небом, то есть стать Богом, когда осознает себя частичкой всеобщего мирового устройства, наполнит свою душу радостью за всю Вселенную...

Раскольников сам удивлялся про себя, как это он так серьёзно и увлечённо включился в спор на столь волнующую его тему с почти незнакомой ему девчонкой, чьё образование, как она уже успела ему рассказать, ограничивалось всего восьмью классами и которая, к тому же, склонна была смотреть на мир наивными, ещё совсем детскими глазами. Но факт оставался фактом: разговор с ней складывался намного интереснее, чем, например, с Разумихиным, которого Раскольников до недавних пор считал за единственного человека, способного понять его абстрактные теории и потому, случалось, доверял ему, хотя и далеко не полностью, свои заветные мысли. С Соней нельзя было, конечно, ссылаться на те или иные философские концепции, как он привык это делать с Разумихиным, полагая, что их обоюдная посвящённость в теоретические основы облегчает взаимное понимание. Зато Соня как-то намного быстрее постигала направление его мыслей и то, что Разумихину пришлось бы объяснять и доказывать с помощью тысячи цитат и, может быть, ещё до хрипа в голосе, она принимала, как нечто само собой разумеющее и ни в каком дополнительном разъяснении не нуждающееся. Например, она только что так легко согласилась с тем, что человек, по крайней мере потенциально, может стать равным Богу, в то время как Разумихин, насколько припоминал Раскольников, всегда либо сразу высмеивал подобные идеи, напоминая своему приятелю, что философские школы, утверждавшие что-то подобное уже давно опровергнуты, либо предполагал для начала точно определить, что такое Бог, и дальнейшая беседа пересыхала тогда, как правило, сама собой, подобно задыхающемуся в жаркий день ручейку. С Соней всё было намного проще и, одновременно, сложнее, потому что Раскольников не мог теперь прятаться за научные термины и туманные многозначительные фразы. Он старался излагать свои мысли просто и понятно:

— Наполнить душу радостью — это каждому дураку доступно. В этом ничего божественного нет и быть не может. Это просто слабость и бегство от реальных проблем. А Богом сможет стать только тот человек, который не частичкой там какой-то незаметной станет, а наоборот — на себя всё возьмёт, и ответственность, и боль, ну и радость, конечно, если та ему как-нибудь случайно перепадёт. Только это будет заслуженная, реальная радость, а не какая-то выдуманная и самовнушённая. Радость от собственных побед!

— Над кем? — спросила Соня. 

— Что? Что ты сказала? — Раскольников, увлечённый собственным монологом, не сразу вник в смысл её слов.

— Ты сказал, что он будет своей победе радоваться. Но над кем?

— Над собой, конечно, в первую очередь. Потом над обстоятельствами, ну и над всеми, кого он захочет победить.

— Ах, ну подумай, — возразила Соня, — кому нужна эта бессмысленная борьба, когда всё можно решить намного проще? "Они догонят нас только, если мы будем бежать", — процитировала она строчку одной из песен с только что прослушанного ими альбома. — Не лучше ли покориться обстоятельствам. Вернее, нет, не покориться, а просто забыть про них? Ведь всё, что может произойти с нами в этом мире и чего мы так боимся, касается, как правило, только внешней, телесной оболочки, а за то, что творится в нашей душе, мы отвечаем только сами. И если сумеем установить там мир и радость, то никакой победы над обстоятельствами нам больше не надо.

— Сразу видно, Соня, — заметил Раскольников, — что у тебя в жизни всё всегда текло гладко как по маслу. И слава Богу, конечно. Но за всех говорить ты не можешь. Бывают в жизни такие ситуации, когда человек себя чувствует — даже не то что униженным — а просто-напросто раздавленным, уничтоженным. Можешь себе такое представить? И вот тогда-то остаются ему всего два выхода: либо смириться со всем, прекратить всякую борьбу и покорно забиться куда-нибудь в угол, утешая себя разной убогой ерундой, типа новой телепередачи, хорошей погоды или вот хотя бы вот этой "душевной гармонией". Таких людей легко определить: они всегда выглядят так, будто на них только что кто-то наступил. Это один путь, а второй... Второй путь — страшный и опасный, поэтому лишь избранные решаются вступить на него. 

— Что же это за путь такой? — поинтересовалась Соня, потому что Раскольников вдруг замолчал.

Родион отвернулся от своей собеседницы и проговорил, будто самому себе:

— Это трудно объяснить. Главное, почувствовать, что над тобой никто не стоит, что ты ничьему закону больше не подчиняешься, ни человеческому, ни какому-нибудь там космическому. Вот тогда ты и сможешь стать чем-то вроде Бога, настоящего, единственного, который ведь не благостной пылинкой во вселенной летает, как ты только что изобразить пыталась, а наоборот — сам вокруг себя весь мир заставляет вращаться.

Слова Родиона звучали теперь резко, почти грубо, но Соню это, казалось, ничуть не смущало. Она продолжала внимательно и серьёзно вслушиваться в то, что он говорит. 

— Зачем же нарушать закон, если это всё равно никому радости не приносит, да ещё, как ты сказал, страшно и опасно? — вырвалось наконец у неё.

— Да приносит, Соня, радость, приносит! Только это другой сорт радости... По крайней мере, теоретически должно приносить, — добавил Родион поспешно.

— Ну насчёт теории тебе, конечно, виднее, — неожиданно вдруг согласилась Соня, — ты ведь философию учил... Ах, — она взглянула на стоявшие на книжной полке часы, — я ведь совсем забыла, что у меня сегодня занятие. Учитель наверняка будет очень недоволен, что я не пришла. Я ведь ещё ни разу не пропускала.

— Какой учитель? В техникуме? Разве у вас летом есть занятия?

— Нет-нет, не в техникуме, — ответила Соня, поднимаясь с пола, где они с Раскольниковым так и оставались лежать на протяжении всей беседы, — а в доме культуры.

— Чем же ты там занимаешься? — поинтересовался Раскольников, тоже вставая с пола.

— Ах, это в двух словах не объяснить. Но я попробую: там два раза в неделю собирается общество кришнаитов, для медитации, ну и просто так, конечно, пообщаться. А наш учитель, то есть гуру, читает нам Бхагавадгиту и объясняет, если что непонятно...

Раскольников усмехнулся:

— Так вот откуда идеи про всеобщую гармонию? Я так и знал, что не от БГ.

— Знаешь, — Соня вдруг внимательно посмотрела на него, — ты бы тоже мог как-нибудь туда сходить. Там к новеньким очень хорошо относятся. Я ведь сама там тоже ещё только несколько недель, а меня уже все за свою считают. Наш гуру, например, даже говорит, что у меня талант. 

— А что, для этого ещё и талант нужен? — искренне удивился Раскольников.

— Ну не знаю, — Соня, немного смутившись, опустила глаза, — он сказал, что чувствует во мне какую-то особую ауру, из-за которой у меня вроде как редкая восприимчивость к энергетическим влияниям из космоса наблюдается... 

— Так-так, — отозвался Раскольников. — У меня бы он, думаю, такой ауры не обнаружил. Да и наплевать мне на эту космическую энергию абсолютно. Я больше на свою собственную полагаюсь.

Он, как ни странно, вдруг действительно в первый раз после преступления почувствовал невероятный прилив энергии, будто только сейчас начал оправляться после болезни. Мрачное настроение последних дней, казавшееся ему малодушным и потому мучавшее его ещё больше, сняло как рукой. Раскольников снова ощущал себя героем, пусть трагическим, быть может обречённым на провал и не способным воспользоваться плодами своего подвига, но всё же героем.

Соня, казалось, каким-то образом угадала его настроение. Она глядела на него восхищённо, почти зачарованно, хотя его слова должны были, скорее, показаться ей обидными и высокомерными. 

— В тебе и вправду есть что-то необычное, — проговорила она тихо. — Такой человек, как ты, пожалуй, действительно сам на себя полагаться может, да и на других ещё твоей энергии хватит... Но ведь таких людей немного. Я раньше вообще думала — только один.

— Кто? — поинтересовался Раскольников.

— БГ, — коротко ответила Соня, опуская глаза.

— Ха! И теперь ты меня к нему приравняла что ли? С чего это вдруг? Я ведь не танцую, не пою.

— Не в этом дело. Да я и не приравняла вовсе. А только, знаешь, он мне всегда... ну чем-то вроде сверхчеловека казался. 

— Сверхчеловека? — переспросил Раскольников в какой-то задумчивости.

— Ну да, — подтвердила Соня. — А теперь я вдруг подумала, не знаю даже почему: он ведь, наверное, просто поэт и музыкант. Гениальный, конечно, но всё же для на сцене стоять и песни петь — это, прежде всего, работа. И какие бы искренние и откровенные тексты он ни исполнял, их нельзя сравнивать с тем, что реальный человек про себя и про свои мысли рассказывает. Я раньше никогда об этом не думала, но сейчас мне как-то пришло в голову, что он ведь, наверное, свои позы и, может, даже выражения лица перед концертом отрабатывает, ну чтобы правильное впечатление на публику произвести. Всё верно, конечно: без этого нельзя. Но насколько ведь интереснее должен быть человек, который просто в жизни, без всяких усилий, всем своим существом эту сверхчеловеческую энергию излучает...

— Ну вот, — усмехнулся Раскольников. — Как ты быстро развенчала своего кумира! А я уже собирался было тебе пластинку насовсем отдать. Думал, когда купишь проигрыватель, пригодится. 

— Нет-нет, пластинку оставь себе, — поспешила возразить Соня. — Я не скоро ещё, наверное, проигрыватель куплю. А БГ мне вовсе и не разонравился. Как музыкант, по крайней мере... Знаешь что? У меня гениальная идея. Он ведь скоро, через три недели выступает в Ленинграде. Пойдёшь со мной на концерт? 

— Да я пошёл бы. Давно хотел на него вживую посмотреть. Только билетов наверняка уже не достать.

— Об этом не беспокойся! — воскликнула Соня, обрадованная его согласием. — У меня совершенно случайно есть два билета.

— Случайно?

— Да, совершенно случайно, — подтвердила Соня. — Просто чудом каким-то. Представляешь, мой папа разговорился примерно неделю назад в пирожковой на Садовой с одним молодым человеком, студентом. У меня папа вообще любитель поговорить, как начнёт, так не остановить. Тот студент, видимо, какой-то уж очень терпеливый попался, потому что, как папа рассказывает, слушал его внимательно и ни разу не перебил. Ну вот, папа его даже к нам домой пригласил. Я тогда уже в общежитии жила и гостя этого не видела, но мой папочка успел-таки ему про меня рассказать, что я "Аквариум" люблю и всё такое. А когда этот молодой человек ушёл, то папа наутро в почтовом ящике два билета на концерт БГ нашёл. Ну он сразу же, конечно, мне позвонил, потому что догадался, что студент их для меня положил. Жалко, что папа не то что телефона у него не взял, но даже имя забыл. Так что поблагодарить некого. Папа говорит: "Не пойму, зачем он это сделал, да ещё практически анонимно". А я вот сразу поняла и папе объяснила: "Ради того, чтобы частичку радости от себя другим отдать и тем самым вселенскую гармонию приумножить". Да, Родион, — смеясь добавила она, — ту самую гармонию, которую ты отрицаешь. Зато теперь, благодаря этому человеку, мы с тобой можем пойти на концерт, на который действительно все билеты уже распроданы.

Соня замолчала, любуясь эффектом, который произвёл на Родиона её рассказ о подаренных таинственным незнакомцем билетах. Раскольников и вправду был полностью ошарашен. Он даже присел на стул, на который до этого опирался лишь коленом.

— Не может быть, — проговорил он.

— Может, может, — закивала головой довольная Соня. — Я сама сначала не поверила, но, оказывается, всё в жизни бывает. И это прекрасно! Так ты пойдёшь со мной?

Раскольников, который всё ещё не мог оправиться от своего удивления, машинально кивнул.

— Ну тогда запиши мой телефон, а то я вижу, у вас телефона нет.

Родион достал бумагу с карандашом и молча положил их на стол перед своей гостьей. 

— Вот, — сказала Соня, выводя карандашиком на бумаге ровные маленькие циферки. — Это номер общежития. Позовёшь Соню Мармеладову.

— Мармеладову? — переспросил Раскольников.

— Да. Вот, я написала тебе мою фамилию. Только не звони, пожалуйста, после девяти вечера, вахтёрша ругается. Лучше всего днём звони, хорошо?.. Ну мне пора. Я и так уже с тобой обо всём на свете забыла. А у меня сегодня много дел.

Раскольников, не говоря ни слова, проводил её в прихожую. Но перед дверью Соня вдруг спохватилась:

— Постой, я ведь тебе кое-что на память подарить хотела. Смотри, — она вынула из кармана самодельный браслет, сплетённый из красных и синих тесёмок. — Эту фенечку я только вчера закончила и загадала: кому я её подарю, с тем мы большими друзьями станем. Так вот, я хочу, чтобы её взял ты.

Родион позволил ей завязать фенечку у него на запястье.

— Ну ладно, я пошла, — сказала Соня, протягивая ему на прощание руку.

Раскольников пожал Сонечкину ладошку и снова поймал на себе её восторженный взгляд. Теперь он точно знал, почему выражение этих глаз кажется ему таким знакомым: точно так же глядел на него тот самый пьяница, который заговорил с ним на прошлой неделе в пирожковой. Но Сонечка уже, в последний раз махнув ему рукой, быстрыми шажками заспешила прочь. Раскольников видел, как её маленькая и худенькая, совсем детская фигурка скрылась за углом длинного, освещённого тусклым светом холла. Через секунду послышался скрип лифта.

Родион поскорее захлопнул дверь и подбежал к окну. Прошло несколько минут, и он увидел, как Соня выходит из подъезда, спеша по направлению к остановке.

"Соня Мармеладова, — твердил он про себя. — Да где же такое видано?. Он говорил: она по ночам около Дома Книги вместе с другими проститутками стоит и ждёт, комнату снимает в центре, чтобы удобнее было клиентов приглашать... Какие клиенты? Она же ещё ребёнок... Впрочем, Мармеладов ведь сказал — четырнадцать лет."

Он схватился за голову. Всё, казалось, совпадало: и этот унаследованный от Мармеладова взгляд, и история с билетами, и то, что ей нельзя было звонить ночью. Разумеется, она не могла рассказать ему правду, вот и сочинила сказку про техникум, общежитие, да ещё про разговорчивого папашу-весельчака. И всё-таки самое главное Раскольников никак не мог себе объяснить: как такое юное, счастливое, быть может немного чересчур восторженное и легковерное, но в то же время независимое и вполне уверенное в себе существо могло принадлежать к тому самому семейству Мармеладовых, а значит и к разряду тех покорившихся обстоятельствам людей, которых по теории Раскольникова легко можно было определить по их раздавленному виду. Ведь она не была раздавлена. А если уж такая судьба человека не раздавила, то...

Его размышления прервал звук открывающейся входной двери: домой вернулась Настя.

— Привет, — закричала она Раскольникову ещё из коридора и, не заходя в комнату, отправилась сразу на кухню. — Я так проголодалась, просто ужас, — донеслось до него уже оттуда. — О, ты суп приготовил? И хлеб даже купил? Или у нас был?

Раскольников, всё ещё продолжавший задумчиво стоять в комнате у окна, глубоко вздохнул и медленно побрёл на кухню, решив немедленно переговорить со своей подругой. Встреча с дочкой Мармеладова, вернее тот факт, что девочка, с которой он провёл сегодня день, оказалось этой самой дочкой, так поразил его, что ему тяжело было молчать. Настя уже сидела за столом спиной к нему и ела, не подогрев, наверняка успевший уже полностью остыть борщ.

— Сегодня, представляешь, — рассказывала Настя, — не могла никак в картотеке одну книгу найти. А она мне просто до зарезу для работы нужна была. Целый час искала, думала, может, неправильно фамилию составителя записала. А потом оказалось...

— Настя, — перебил её Раскольников. — Со мной сегодня нечто невероятное произошло. Я сам до сих пор поверить не могу...

— Нет, Родя, ты дослушай сначала про книгу, — Настя поднялась из-за стола, чтобы достать из шкафа ещё один кусок хлеба. — Это ведь просто уму непостижимо! Карточка-то была, на самом деле, на месте. Да, на месте! — она снова села за стол, — Но тут как раз и начинается самое любопытное! Ну ты представляешь себе ящички в нашем каталоге? Как там карточки стоят знаешь, да? Ну вот, эта нужная мне карточка стояла самой последней, и там, видимо, кто-то этот ящик тряхнул, так она куда-то внутрь завалилась, и её абсолютно не видно. Это ж надо! Мы её еле-еле наружу выковыряли...

— Я сегодня был в городе, — начал Раскольников, — и зашёл в магазин "Мелодия". Там продавалась новая пластинка "Аквариума". Я купил... ну из маминых денег.

— Пластинку? — отозвалась закончившая свою трапезу Настя, ставя тарелки в непривычно пустую раковину.

Несколько секунд она оглядывала мойку со всех сторон, пытаясь сообразить, чего же именно в ней не хватает. Но, так и не догадавшись, продолжала:

— Ах, пластинку. Послушай, Родя, у меня сегодня целый день голова болит. Ты мне потом покажешь, хорошо? Я пойду прилягу.

Она достала из своей сумки увесистую книгу и действительно пошла в комнату.

— Тут ковёр на полу, по-моему, сбился, — кивнула она проследовавшему за ней Родиону, укладываясь на диван. — Поправь, пожалуйста.

На том месте, где только что лежали Соня и Раскольников ковёр действительно довольно сильно съехал в сторону. Родион поправил его, а когда он снова взглянул на Настю, та уже, казалось, целиком ушла в книгу.

Раскольников вздохнул и снова подошёл к окну. Он выглянул во двор и вдруг почувствовал, что сегодня утром наблюдал ту же самую картину совершенно другими глазами. Что же изменилось с тех пор? Улыбающееся личико Сонечки промелькнуло в его воображении, и он понял, что уже сейчас начинает тосковать по ней. Но это была, вместе с тем, не опустошающая, а, напротив, какая-то почти сладкая тоска, которая тёплыми волнами накатывалась на него, заставляя сердце трепетать в ожидании очередного прилива. Родион взглянул на подаренный Соней браслет на своей руке и в глубине души обрадовался, что не успел ни о чём рассказать Насте.

Глава четвёртая. Человек в чёрном

Утром того же дня, когда Раскольников так неожиданно познакомился с Сонечкой Мармеладовой, Разумихин сидел один за столиком расположенного на Невском проспекте кафе, известного в народе под названием "Лягушатник". Прозвище это оно получило из-за ярко-зелёной обивки диванчиков, удобно расположившись на которых посетители могли вкушать мороженое или попивать лимонад, а с недавнего времени ещё и какой-нибудь экзотический коктейль. Полумрак, царивший в "Лягушатнике" даже в этот утренний час, а также вариации на темы Раймонда Паулса, едва слышно раздававшиеся из установленного, по-видимому, где-то в служебном помещении магнитофона, способствовали, казалось, полному расслаблению забредшего сюда.

Однако Разумихин совсем не выглядел расслабленным. Напротив, имел в обычное время совсем ему не свойственный озабоченный вид. Официантка, уже дважды пытавшаяся принять у него заказ, каждый раз уходила ни с чем: Разумихин рассеянно отговаривался тем, что ещё не успел ничего выбрать. Впрочем, от официантки не могло укрыться, что странный посетитель вовсе не старается вникнуть в меню, вернее, просто физически не может этого делать, так как его взгляд то ежесекундно устремляется к входной двери, то вдруг неожиданно надолго приковывается к полу.

За одним из столиков за спиной у Разумихина пожилая пара, попивая кофе, решала кроссворд.

— Чувство из восьми букв, — объявил мужчина.

— Так-так, — задумалась женщина. — "Ненависть", может быть?

— Сейчас попробую... Нет, "ненависть" тут не помещается. Я же говорю: из восьми букв. Постой-постой... Я знаю — "терпение".

— Ну нет, терпение — это не чувство, — возразила женщина.

— А что же это по-твоему? — осведомился мужчина, уже успевший вписать свой вариант в клеточки кроссворда.

— Не знаю... Но это даже как бы противоположно чувствам, — попробовала объяснить женщина.

— Ну что я могу сделать, если "ненависть" не вмещается! — немного капризно воскликнул мужчина. — Давай дальше...

Но дальше Разумихин уже не слушал, так как на пороге кафе появилась Дуня. На ней было одето лёгкое платье, доходившее ей до колен, с узором из порхающих в цветах бабочек. Заколка, тоже в форме бабочки, придерживала сзади её тяжёлые каштановые волосы. Разумихин отметил про себя, что она сама в этот момент вся походила на бабочку, чья красота так же безупречна, как и неуловима для потянувшейся к ней ладони. Поэтому, когда Дуня подала ему руку для приветствия, он невольно заколебался на секунду, будто боясь спугнуть её своим прикосновением.

Дуня села за столик напротив него, и Разумихин с удивлением установил, что вид у неё был очень грустный, намного более грустный, чем позавчера, когда Раскольников ударил её. Нет, тогда она и вовсе не выглядела грустной, просто раздосадованной и в то же время полной гордой уверенности в себе. Теперь в её глазах читалась только какая-то печаль, даже выражение губ, как показалось Разумихину, было другим, более мягким, почти беззащитным.

— Мне страшно, — произнесла она, сразу же после того, как они обменялись приветствиями. — Я знаю, что это глупо и абсолютно без всякой причины, но ничего не могу с собой поделать...

— Так, — раздался над ними строгий голос официантки. — Молодой человек, вы сидите здесь уже полчаса и ничего не заказываете. Может, вы лучше на улицу выйдете, там погода хорошая и скамеек много...

— Нет-нет, мы закажем, — поспешил возразить Разумихин, не глядя на неё. — Мне апельсиновый сок принесите, пожалуйста, если у вас есть...

— Есть, — отрезала официантка. — А вам что? — повернулась она к Дуне. — Или тоже полчаса будете раздумывать?

Дуня, вздохнув, повернула к себе меню.

— "Коктейль Айсберг", — прочитала она. — Наверное, что-нибудь интересное.

— Так заказываете? — осведомилась официантка, деловито постукивая карандашиком о свой блокнотик.

— Нет, не заказывай, — посоветовал ей Разумихин. — Там просто какая-то простокваша замешана, в зелёное покрашена и из неё зонтик с соломкой торчат.

— Ты пробовал? — серьёзно спросила Дуня, подняв свой взгляд на Разумихина.

— Нет, но друзья пробовали...

— Обсудить вы и потом сможете! — в нетерпении воскликнула официантка. — Нести "Айсберг" или нет?

— Да нет, — покачала головой Дуня, всё ещё продолжая глядеть в глаза Разумихину. — Принесите мне, пожалуйста, тоже апельсиновый сок.

Официантка ушла.

— Ты и вправду уже полчаса меня здесь ждёшь? — спросила Дуня. — Мы ведь ровно в одиннадцать договорились, а сейчас только ещё пять минут двенадцатого. 

— Мне дома сидеть не хотелось, — признался Разумихин. — Гулять я тоже уже больше не мог...

— Ах, ты бы позвонил, я бы раньше пришла! — воскликнула Дуня.

— Правда? — Разумихин как-то чересчур пристально посмотрел ей в глаза и тут же, будто желая сам наказать себя за эту нескромность, потупил взгляд в стол. — Я боялся, что ты ещё, может, спишь.

— Какое там!.. Я всю ночь не могла уснуть. Мне было страшно и тревожно... из-за этой истории.

— Мне тоже было... тревожно, — Разумихин всё ещё не поднимал на неё глаз.

— Тебе как раз бояться нечего, — попыталась успокоить его Дуня. — Лужин, да и никто другой, об этом не узнает.

— Тогда и тебе нечего бояться, — едва слышно проговорил Разумихин, разглядывая трещину на застеклённой поверхности стола.

— Да, ты прав. Мне, конечно, тоже бояться нечего... Ах, я сама во всём виновата! Но кто мог знать, что всего один.... — Дуня замялась.

— Поцелуй, — помог ей Разумихин еле слышным голосом.

— Да, — кивнула Дуня. — Кто мог подумать, что он вызовет такие...

— Угрызения совести? — Разумихин немного искоса посмотрел на неё.


— Ну да, что-то вроде того. Ты прекрасно понимаешь меня, Дима... Хочешь сигарету?

— Я не курю, — глубоко вздохнув, ответил Разумихин.

— Я тогда тоже не буду. Знаешь, я решила теперь отвыкать.

— Правильно, — Разумихин снова вздохнул.

— Я знаю, — продолжала Дуня, нервно постукивая пальцами по столу, — что про меня много всяких слухов ходит, — она вопросительно посмотрела на Разумихина.

— Я ничего не слышал, — сказал он, не поднимая головы.

— Правда? Ну всё равно можно разные вещи подумать про то, что я за Петра Петровича выхожу. Но если хочешь знать, тут не только один расчёт. То есть расчёт, конечно, но не только в смысле денег там и прочего. Это трудно объяснить, и ты мне наверняка не поверишь, но он очень хороший человек. Да, мне он нравится по-своему. Иначе бы я никогда не согласилась стать его женой. Понимаешь?

— Да-да, — закивал Разумихин, немного неестественно наклоняя при этом голову куда-то в бок. — Он мне тоже чем-то... нравится, — проговорил он сдавленным голосом.

— Да? — почти радостно воскликнула Дуня. — Я так и знала, что ты меня поймёшь! Ну скажи, скажи, пожалуйста, чем он тебе нравится? Прошу тебя, мне это очень важно.

— Ну он такой, — начал Разумихин, — такой... солидный.

— А ещё, ещё? — потребовала Дуня.

— Ещё, — Разумихин даже сдвинул брови от напряжения, пытаясь как можно более отчётливо представить себе тучную Лужинскую фигуру, — ещё он какой-то... уютный.

— О, Дима, как ты это здорово сформулировал! — Дуня, казалось, была в полном восторге. — Я хотела сказать "надёжный", но это не то слово. "Уютный" подходит больше всего. И как ты в нём это усмотрел?! Все ведь его за угрюмого и занудного считают, а он на самом деле хороший и уютный. О, ты такой проницательный! Теперь ты видишь, что я не собиралась ему изменять ни до, ни после свадьбы. От этого ведь ещё хуже... то есть, это может всё испортить, — поправилась она.

— Я понимаю, — снова кивнул Разумихин.

— И знаешь, какой он добрый? — продолжала Дуня. — Да, он только с виду суровый и неприступный. А между прочим, когда я вчера ему позвонила и спросила, что там у них в воскресенье с Родионом произошло и действительно ли он его из университета выгонять собирается, то оказалось, что Пётр Петрович и не думал Родиона отчислять, а так, просто припугнул...

— Просто припугнул? — переспросил Разумихин.

— Да, всего лишь. Видишь, какой он добрый?

— Вижу-вижу, — Разумихин нахмурил брови, но Дуня не заметила скепсиса в его голосе.

— И вот мне после вчерашнего разговора с ним так стыдно стало, — продолжала она. — Так стыдно и страшно, что вот ещё немножко и я всё потерять могу, — её голос дрожал.

— Нет, не бойся, ты не потеряешь его, — попытался утешить её Разумихин. — Ни одна душа ничего про нас не узнает.

Дуня крепко сжала его лежавшую на столе ладонь.

— Ах нет! — воскликнула она вдруг. — Тут не в Лужине одном дело! Не в угрызениях совести!.. Знаешь, пару дней назад, ещё до той твоей вечеринки я ему чуть было с другим не изменила. Не спрашивай с кем — всё равно не скажу. Глупая история, одним словом. Ну вот, тогда я ни на капельку угрызений никаких не испытывала и насчёт Лужина не тревожилась. То есть тревожилась, но только о том, чтоб до него ничего не дошло, а это совсем другое. Самой по себе мне стыдно не было.

— А со мной, значит, стыдно было? — тихо спросил Разумихин.

— Да, стыдно, стыдно, потому что я сразу поняла, какой замечательный ты человек и какой добрый.

— Как Лужин? — вырвалось у Разумихина.

— О нет, что ты? Намного добрее... То есть я имею в виду — совсем в другом роде. Мне так хорошо с тобой, то есть я себе представляю, как нам могло бы быть хорошо с тобой...

Разумихин поднял на неё глаза.

— Я тоже... думал об этом, — робко сказал он.

— Ну вот видишь, как сходятся наши мысли! Мы могли бы быть друзьями, лучшими друзьями, которые полностью друг друга понимают. Знаешь, я всегда мечтала о такой подруге, которая бы меня выслушивала так же внимательно, как ты, утешала бы, давала бы советы, без зависти, без дурацкого любопытства. И вот я сама всё испортила. Теперь мне придётся тебя совсем потерять, и ты никогда уже не сможешь быть моей подругой.

— Почему же? — поспешно проговорил Разумихин сдавленным голосом. — Я готов.

— Нет, правда, правда? — Дуня почти подскочила на месте от радости. — Я обожаю тебя, Дима! Мы всё забудем, да? И будем просто друзьями?!

В "Лягушатник" влетела группа подростков лет четырнадцати, мальчиков и девочек. Все они были крайне возбуждены, подталкивали друг друга и обменивались короткими, громкими фразами. Волнение их, насколько можно было определить, объяснялось тем фактом, что они таки решились всей компанией переступить порог "взрослого" кафе и теперь всячески старались не ударить в грязь лицом. Вытягивая шеи, подростки пытались высмотреть официантку и поскорее что-то заказать, чтобы никто, не дай Бог, не заподозрил их в "несерьёзных" намереньях и не попытался, чего доброго, выставить вон. Вообще, посетителей начало прибывать. Вместо меланхолического Раймонда Паулса зазвучали задорные мелодии "Бони М". Даже особо настойчивый луч солнца заглянул внутрь через щёлку между тяжёлыми зелёными шторами.

— Ну вот, теперь мне опять хорошо и легко! — не переставала восхищаться Дуня. — Ты избавил меня от всех страхов!

Её искренняя радость тронула Разумихина, и он даже сам слегка улыбнулся, несмотря на свои тяжёлые мысли.

— Вот я вижу, что и ты счастлив тем, как мы всё решили! — воскликнула Дуня. — Ах, как здорово, что мы полностью друг друга понимаем! Такое ведь нечасто случается! Если бы ты знал, как с тобой легко!

Чтобы не разочаровывать её, Разумихин попытался принять ещё более беззаботный вид.

— Перестань уже меня расхваливать, — сказал он шутливо, — а то испорчусь.

— Не испортишься, не испортишься, не сможешь! — засмеялась Дуня. — Да, кстати, где же наши соки? Как ты думаешь?

— Да, странно, конечно, что они так долго копаются, — пожал плечами Разумихин. — Я пойду спрошу.

Он подмигнул Дуне и отправился к стойке бара. Официантка, нагнувшись, переставляла что-то на полу, из-за стойки торчал только пышный кружевной бант её передника.

— Девушка, — обратился к ней Разумихин. — Мы уже довольно давно два сока заказали. Может, вы забыли...

— Ничего не знаю, — ответил кружевной бант, закачавшись при этом из стороны в сторону. — Мы тут только кофе делаем, а все остальные заказы на кухню отдаём. Там и спросите, — бант указал ему в сторону полуоткрытой двери, ведущей в служебные помещения.

Разумихину не хотелось возвращаться к Дуне, ничего не выяснив, и потому он осторожно заглянул на кухню.

— Чего вам? — как-то обиженно спросила женщина в белом халате, полоскавшая в воде металлические вазочки из-под мороженого.

— Я хотел спросить, почему нам так долго сок не приносят, — объяснил Разумихин.

— Не готов, значит, ещё, — предположила женщина.

— Вы... вы его тут прямо готовите? — засомневался Разумихин.

— Мы его тут наливаем, — ответила женщина, подчёркнуто медленно выговаривая слова, будто давала разъяснения слабоумному.

— Ну тогда делать, конечно, нечего, — развёл руками Разумихин. — Я же не знал, что всё так серьёзно...

Он направился назад к своему столику и ещё издали с удивлением заметил, что напротив Дуни теперь сидел какой-то тип в белой униформе военно-морского училища. Он со значительным видом что-то рассказывал Дуне, перебирая при этом в некотором волнении ленточки лежавшей у него на коленях бескозырки. Дуня слушала его с удивлённой полуулыбкой и иногда, видимо услышав что-нибудь особенно поразительное, потрясённо вскидывала брови, но, впрочем, тут же снова начинала улыбаться.

— Разве ты не сказала молодому человеку, что здесь занято? — спросил Разумихин, приближаясь к своему месту.

— Сказала, только он не хотел верить, — объяснила Дуня, с трудом пытаясь придать себе серьёзный вид.

Будущий морской офицер, нахмурившись, встал и недоверчиво оглядел Разумихина с ног до головы. Затем, бросив ещё один взгляд на Дуню, он с подчёркнуто независимым видом удалился за один из столиков, стоявших в самом дальнем углу.

— Что ему было надо? — спросил Разумихин, усаживаясь напротив Дуни.

— А ты как думаешь? — Дуня усмехнулась.

— Приставал что ли? Вот это наглость! Стоит только на пять минут отойти! Он ещё хорошо отделался...

— Ну-ну, — шутливо погрозила ему пальчиком Дуня. — Ты так возмущаешься, будто я — твоя собственность. Не забывай, что мы подружки.

— А что подружка должна по этому поводу сказать? — осведомился Разумихин.

— Ну для начала молодого человека оценить. Как он тебе?

— Да курсанты, по-моему, всё равно все на одно лицо. Так что тут и обсуждать нечего.

Дуня рассмеялась:

— А теперь ты должен спросить, что именно он мне говорил.

— Да я и так догадываюсь — глупости какие-нибудь.

— А вот и нет. Он меня, между прочим, в кино приглашал. 

— Вот как?

— Да, и говорил, кстати, что намеренья у него самые честные.

— Так прямо сразу и сказал?

— Ага, так и сказал: "Я — честный человек и в намереньях моих можете не сомневаться. Вы именно такая девушка, какая мне нужна. Я вас увидел, и меня прямо как громом поразило..."

— Бедная Дуня, что тебе тут пришлось выслушать!

— Да ладно, я уже привыкла. Это ещё ничего. Иногда намного более навязчивые типы попадаются. Просто не знаешь, как отвязаться... Тебе как подружке я могу сказать: не пойму, почему мужчины на меня кидаются! Мёдом я намазана что ли? С одной стороны, вроде бы и забавно, но с другой, честно говоря, ужасно противно, — Дуня говорила уже серьёзно. — У меня уже что-то вроде защитной реакции выработалось: я теперь вообще к мужчинам серьёзно относиться не могу, потому что чувствую, что они меня сами только за куклу какую-то считают и соответственно со мной и обращаются. Ты мне потому сразу и понравился, что ты совсем другой и позавчера, когда мы с тобой вдвоём у тебя остались, даже соблазнить меня не пытался...

— Как я мог? У меня сразу дар речи отнялся, — признался Разумихин.

— Ну, — обиделась Дуня. — Ты опять про это начинаешь. А я-то думала, что ты мне как подружка совет какой-нибудь дашь насчёт мужчин. Как бы их от себя отвадить? Или это невозможно?

— Почему же? Возможно, я думаю, — проговорил Разумихин.

— Только уродовать я себя не собираюсь, — предупредила Дуня.

— Это и необязательно. Ведь не ко всем красивым девушкам пристают, как ты думаешь?

— Что же я по-твоему особо вульгарно или вызывающе выгляжу что ли? — нахмурила брови Дуня.

— Нет, совсем наоборот, как-то слишком уж классически, можно даже сказать консервативно. Я вот, например, не удивляюсь, что этот моряк тебя увидел и решил, что ему именно такая девушка и нужна: мягкая, кроткая, будущая хранительница семейного очага, быть может. И самое главное — признающая мужской авторитет. 

— Да разве я такая? — усмехнулась Дуня.

— Нет, я вижу, что нет. Но могу себе представить: многие мужчины именно так и рассуждают, когда тебя видят.

— Н-да, ты мне на многое открыл глаза, — проговорила Дуня с улыбкой. — Но только в чём моя ошибка? Каким образом я посылаю им такие "сигналы"?

— Возьмём хотя бы твою причёску... — начал было Разумихин.

— Тебе не нравятся мои волосы? — удивилась Дуня, перекидывая вперёд прядь густых вьющихся каштановых волос и разглядывая её.

— Конечно, нравятся, то есть они очень эффектно выглядят, я имею в виду. Но это ведь именно один из тех сигналов, про которые ты спрашивала. Длинные, распущенные волосы — ведь ничего консервативнее и придумать нельзя. Вот если бы их постричь и по-другому уложить...

— Ой, нет-нет, — закачала головой Дуня, — я сколько себя помню, у меня всегда были длинные волосы. Не могу же я их ни с того, ни с сего...

— Почему ни с того, ни с сего? Ты ведь только что жаловалась, что мужчины на тебя как на куклу смотрят, а сама так и хочешь продолжать куклой оставаться. Послушай, ты и с короткой стрижкой будешь выглядеть красавицей. Только не тем неземным, кротким существом из сновидений, которое только и ждёт того, чтобы его завоевал "сильный мужчина", а независимой девушкой с твёрдым характером, какая ты на самом деле и есть. Внешность должна подчёркивать твою индивидуальность, а не затирать её.

— Но я привыкла уже к своей внешности... И все к ней привыкли, — возразила Дуня.

— Ну тогда как раз самое время её изменить. Не всегда же делать только то, что от тебя ожидают. Иногда ведь надо всех удивить, и себя прежде всего... Я тут знаю одну парикмахерскую недалеко, на углу.

— Что? Прямо сейчас? — воскликнула Дуня.

— Конечно! Если будешь тянуть да раздумывать, то так никогда и не решишься. Вот увидишь, ты себя после этого совсем по-другому почувствуешь. Пойдём!

Он встал из-за стола и протянул Дуне руку. Она позволила ему помочь ей подняться с места и, хитро сверкнув глазами, проговорила:

— Ну ладно, пошли. Только за последствия я не отвечаю. Ты сам выберешь мне причёску, хорошо? Я доверюсь, так и быть, твоему вкусу.

— Вот и прекрасно!

У дверей их нагнала официантка.

— Что ж это вы не заплатив уходите? — поинтересовалась она.

— За что? — удивился Разумихин. — Мы ведь так ничего и не получили.

— А соки? — официантка указала им на их бывший столик, на котором действительно уже стояли два стакана сока.

— Хм, когда ж это вы их успели принести? — удивился Разумихин.

Но официантка, ничего не отвечая, уже подсчитывала на бумажке сумму, которая с них причиталась. Разумихин хотел расплатиться за обоих, но Дуня напомнила, что они "только подружки" и сама заплатила свою часть.

Им не хотелось снова возвращаться к своему столику и пить запоздавший сок, но официантка сама избавила их от этого, тут же снова поставив стаканы на поднос и заспешив с ними обратно на кухню.

Несмотря на то, что обслуживание в "Лягушатнике" нельзя было назвать удовлетворительным, Дуня и Разумихин покинули кафе в самом весёлом расположении духа, как дети, задумавшие какую-то проделку. Разумихин лукаво кивнул Дуне на проходившего мимо панка с зелёным ирокезом:

— Смотри, какую мы тебе причёску сделаем!

Дуня прыснула от смеха:

— Тогда тебе, чтобы со мной рядом ходить, надо будет вот как постричься.

Она указала ему на только что перегнавшую их старушку, седые волосы которой были уложены на голове аккуратным маленьким локонами.

— Не выйдет! — объяснил ей сквозь смех Разумихин. — У неё парик!

— А у него, у него тоже парик? — спросила Дуня, заливаясь хохотом и показывая пальцем на пробегавшего мимо них белого пуделя.

Шутки не прекращались всю дорогу, и когда они наконец переступили порог маленькой и по случаю изумительной летней погоды абсолютно пустой парикмахерской, находившейся на пересекающей Невский проспект Садовой улице, им пришлось ещё несколько секунд приходить в себя от смеха, прежде чем они смогли отвечать на вопросы встретившей их в дверях пожилой парикмахерши.

— Нет, не я, это девушка будет стричься, — смог наконец выговорить Разумихин.

— Ну ладно, садитесь, — сказала парикмахерша безучастно.

Дуня села на одно из красных кожаных кресел, которое напомнило ей кресло у зубного врача. Зеркало перед ней было слегка чем-то заляпано. Пахло дешёвы шампунем. Дуня слегка поморщилась, но парикмахерша уже закутывала её в белую простыню. Она увидела в зеркале, как Разумихин сделал ей знак ни о чём не беспокоиться.

— Что будем делать? — спросила парикмахерша, не без профессионального удовольствия поглаживая Дунины волосы.

— Стрижку такую, типа каре, — начал объяснять Разумихин. — А потом покрасить, знаете, как это сейчас модно, пёрышками: скажем, сделать вперемежку рыжие, тёмные и жёлтые прядки.

В Дуниных глазах изобразился испуг.

— Вы уверены? — спросила парикмахерша, которая на этот раз не могла остаться безучастной. — Подумайте, девушка, у вас такие прекрасные волосы и такой хороший естественный оттенок.

— Ничего-ничего, — перебила её Дуня, успевшая уже совладать со своим испугом. — Стригите спокойно.

— Ну ладно, — парикмахерша с глубоким вздохом взяла в руки ножницы.

Разумихин принёс стоявшую в углу табуретку и сел на неё поближе к Дуне, чтобы внимательно следить за ходом стрижки.

— Пари что ли какое проиграли? — спросила парикмахерша, когда первые каштановые локоны упали на пол.

Дуня и Разумихин только молча улыбнулись. Парикмахерша поняла это как положительный ответ.

— Ничего, — продолжала она, — скоро отрастут и краска очень быстро сойдёт. Так что не беспокойтесь, девушка. 

— Ну-ну-ну, — обиделся Разумихин. — Что это у вас за краска такая, которая сходит?

— "Элегия", — невозмутимо ответила парикмахерша и продолжала свою работу уже молча.

Дуня, внимательно глядя в зеркало, с интересом следила за происходящим с ней превращением. Улыбка всё чаще мелькала на её губах, и Разумихин догадывался, что новая причёска начинает ей нравиться. Когда парикмахерша отошла в соседнее помещение за флаконом с "Элегией", Разумихин сжал потянувшуюся к нему Дунину руку в своих ладонях и не выпускал её уже до самого конца процедуры окраски. Парикмахерша, видимо, знала своё дело и с заказанными Разумихиным "пёрышками" справилась прекрасно.

— Даже жалко, что ваша "Элегия" скоро сойдёт, — заметила Дуня, разглядывая себя в зеркале.

— Да ничего, — успокоила её парикмахерша. — Приходите ещё, не стесняйтесь.

Она посадила Дуню под фен. Разумихин уселся рядом с ней и, надвинув на голову свободный фен, торжественно произнёс:

— Внимание, говорит космическая станция! Полёт проходит нормально!

Дуня едва могла усидеть на месте от смеха. Не дожидаясь, пока волосы станут окончательно сухими, она выскочила из-под фена и подбежала к парикмахерше, чтобы расплатиться.

— На улице тепло, они там за минуту сами высохнут, — объяснила она ей своё нетерпение. — Как здорово, что мы это всё-таки сделали! — воскликнула Дуня, обращаясь к Разумихину, когда они наконец вырвались наружу. — Хотя, скажу тебе, это настоящая пытка — сидеть на этом кресле два часа!

— Но результат, результат-то тебе нравится? — спросил Разумихин.

— Ещё как! Только, по-моему, моё платье теперь к причёске не подходит. Как ты считаешь? Бабочки и всё такое — это ведь совсем из другой серии. Послушай, может пойдём сейчас в Гостинку и посмотрим мне что-нибудь новенькое? А? Я всё равно в ближайшее время собиралась за покупками. Ты ведь как подружка мне уже крутую причёску посоветовал, а значит и в одежде можешь меня проконсультировать.

— С удовольствием, — улыбнулся Разумихин.

Чтобы попасть в Гостиный Двор, им пришлось всего лишь перейти по подземному переходу на другую сторону Невского. По узким длинным коридорам отправились они к отделу женской одежды. У каждого зеркала, которое попадалось им на пути, Дуня приостанавливалась и любовалась по нескольку секунд своей причёской. Выйдя к широкой лестнице, они поднялись на второй этаж, где было уже намного просторнее, чем внизу. Сосредоточенные женщины прохаживались вдоль вывешенных на железных перекладинах товаров, то и дело притягивая к глазам бумажные ярлыки, на которых значились размер и цена.

— Вот мы и пришли, — немного разочарованно констатировала Дуня, бросив взгляд на находившиеся в продаже изделия.

— Тут же одни халатики для бабушек! — всплеснул руками Разумихин. — А ещё пишут "летняя мода".

— Нет, Дима, это, по-моему, всё же платья, а не халатики для бабушек, — поправила Дуня.

— Ну всё равно, тебе такие платья не подходят...

— О, посмотри, что это там? — Дуня потянула его за рукав к подозрительно пустому отделу, отгороженному какой-то особой решёточкой. — "Товары по договорным ценам", — прочитала она. — Может, зайдём?

— А не дорого будет?

Дуня пожала плечами и смело вступила в "договорной" отдел. Суровый тип в кожаной куртке, стоявший за прилавком, окинул их холодным взглядом.

— Здесь хоть выбор немного побольше, — заметила Дуня, разглядывая висевшие аккуратными рядами фирменные шмотки. — Как тебе вот это нравится? Нет, вот это, вот это?

— Может, это платье попробовать? — предложил Разумихин, протягивая ей приталенное джинсовые мини-платье с короткими рукавами.

— Ничего, вроде, — оценила Дуня. — Есть здесь примерочная? Послушай, Дима, ты тут подожди, а я пойду примерю его.

Через несколько секунд Дуня выпорхнула из примерочной в новом платье и несколько раз прошлась взад и вперёд перед Разумихиным.

— Ну как? Нормально? — спросила она его. — Сзади не топорщится? Посмотри.

Дуня обернулась и заметила, что Разумихин вовсе не пытается оценить платье, а, напротив, с подчёркнуто равнодушным видом сидит на кожаной скамеечке и смотрит куда-то совсем в другую сторону.

— Дима, проснись, — окликнула она его. — Тоже мне подружка! Не помогает совсем, даже взглянуть на меня не хочет!

— Я уже взглянул, — заметил Разумихин, продолжая отворачиваться.

— Что? Так плохо?! — испуганно воскликнула Дуня.

— Нет... хорошо, — Разумихин тяжело вздохнул и покраснел.

— Это ты просто так говоришь, чтоб меня успокоить, — решила наконец Дуня. — Как тебе не стыдно? Я хочу знать про себя только правду! — она встала прямо перед ним, пытаясь насильно повернуть его голову к себе. — Не будь упрямым!

Разумихин в отчаянье отцепил от себя её руки, отошёл в сторону и, убедившись, что суровый тип у входа в отдел как раз полез зачем-то под прилавок, поправил что-то в брюках. Дуня тут же забыла свой гнев и залилась хохотом.

— Не смешно, — заметил Разумихин, нахмурившись.

— Я не над тобой смеюсь, — объяснила Дуня, — а над тем, что причёска, как видно, не подействовала против... ну против мужчин, а даже как бы наоборот.

— Ха-ха-ха, — передразнил её Разумихин. — Шутка года!

Продавец, привлечённый Дуниным смехом, степенно подошёл к ним.

— Берёте платье? Вам завернуть? — спросил он как-то немного в нос, не меняя сурового выражения своего лица.

— Берём-берём, — Дуня подмигнула Разумихину. — Только заверните мне, если можно, старое платье, а в этом я сейчас прямо пойду.

— Ну что, ты уже пришёл в себя? — весело спросила Дуня Разумихина, когда они снова спускались вниз по широкой лестнице.

— Давно уже, — успокоил её Разумихин. — Только послушай: не дорого ли ты за него заплатила?

— Да ладно, я ведь работала в последнее время и вообще, знаешь... — она немного нахмурилась, — когда ещё придётся вот так вот весело ходить с тобой по магазинам?

— Почему же не придётся? Я ведь твоя подружка или как?

— Ага, подружка! — Дуня снова рассмеялась. — Видели мы только что, какая из тебя подружка! Лучше бы помолчал!

Они вышли из Гостиного Двора и побрели вдоль по Невскому.

— Какой сегодня хороший день! — восхищённо заметила Дуня. — Знаешь, ещё утром я чувствовала себя такой несчастной и растерянной, а теперь всё как рукой сняло! Видишь, Дима, как ты на меня благотворно влияешь!.. Послушай, а что если мы сейчас пойдём к Неве и покатаемся на теплоходе. При такой погоде это просто сказка! Я с самого выпускного бала не каталась по Неве.

— А я ещё вообще никогда не катался.

— Что?! Ты ведь уже четыре года в Ленинграде! Так ведь? И ещё ни разу?! Ну ты даёшь! Надо сейчас же наверстать это непростительное упущение! Побежали скорее!

Она схватила Разумихина за руку и потащила за собой. Изумлённые прохожие, услышавшие только несколько последних Дуниных реплик, произнесённых особенно громко, устремили им вслед любопытные взгляды.

У причала на Дворцовой набережной стоял "речной трамвайчик", готовый отправиться в путь через несколько минут. Дуня и Разумихин были последними, кто успел вскочить на палубу, прежде чем убрали трап.

"Уважаемые ленинградцы и гости нашего города, — зазвучал из мегафона женский голос. — Мы рады пригласить вас на прогулку по рекам и каналам..."

— Пойдём лучше наверх, — предложила Дуня. — Там эту дурацкую экскурсию меньше слышно.

Они поднялись на верхнюю палубу. Разумихин залюбовался видом на Петропавловскую крепость, в то время, как Дуня перевесилась через перила и с какой-то жадностью стала вглядываться в воду.

— Смотри, — Разумихин тронул её за плечо. — Смотри, какая красота!

Дуня кивнула, не отрывая завороженного взгляда от взволнованной теплоходом воды.

— Да что с тобой? — удивился Разумихин. — Ты же сама предложила покататься, а теперь и смотреть вокруг не хочешь.

— А вниз интереснее смотреть, — заметила Дуня. — Я ещё маленькой всегда только на волны смотрела, когда мы по Неве катались.

— Да разве это волны? — пожал плечами Разумихин. — Видишь, там тина какая-то, фантики, тряпки...

— Ну и что? А мне всё равно нравится, — произнесла Дуня почти мечтательно. — Немного фантазии, и я себя в открытом море представляю. А вода внизу прозрачная и чистая...

— Да, тут много фантазии необходимо, — заметил Разумихин.

— Конечно, много. Как же иначе? Но у меня фантазии всегда хватало, — она как-то грустно усмехнулась. — Думаешь, за Лужина можно совсем без фантазии выходить?

— Что ты имеешь в виду? — смутился Разумихин.

— А вот что, — Дуня повернулась к нему. — Да если бы я каждый раз, когда Лужина вижу или о нём думаю, ничего другого себе не представляла...

Она смотрела на Разумихина спокойно и серьёзно. Но именно это спокойствие и какой-то странный блеск в глазах и пугали его теперь.

— Ты же сегодня утром совсем другое говорила, — заметил он. — Что Пётр Петрович добрый, уютный и всё такое...

— Пусть хоть так. Но неужели ты думаешь, что я о добром и уютном муже мечтаю? — она усмехнулась. — Плохо же ты меня знаешь!

Дуня снова наклонилась к воде.

— Так что же ты себе представляешь, когда на Лужина смотришь? — робко спросил Разумихин.

— А ничего, просто-напросто пустое место, — ответила она твёрдым голосом. — Будто его и вовсе нет или он такой прозрачный, что становится совсем незаметным.

Разумихин смотрел на её нежный затылок, и ему не верилось, что это ласковое в каждом своём изгибе тело могло таить в себе такие холодные и безжалостные слова, а значит, может быть, и ещё более безжалостные мысли.

— Зачем же, — проговорил он, — зачем же ты всё ещё хочешь за него замуж?

— Да затем, — ответила она всё так же твёрдо и холодно, — что надо ведь за кого-то замуж выходить. Как ты считаешь? И желательно при этом приобрести больше, чем теряешь. Не так ли? Вот на это я в случае с Лужиным как раз и рассчитываю.

— Как бы не просчитаться, — тихо заметил Разумихин. 

Это, казалось, разозлило Дуню.

— А если даже и просчитаюсь, — сказала она, строго сверкнув на него глазами, — то, по крайней мере, докажу себе, что смогла всё сделать, как надо, не отступила в последний момент. Такое ты можешь понять?

— Да кто тебе сказал, что так надо?! — воскликнул Разумихин. — Неужели ты такая жадная до денег? Не могу поверить!

— Надо же быть до чего-то жадной и вообще, к чему-то стремиться, — объяснила Дуня, снова принимая спокойный и холодный вид. — Нельзя же просто так, без всяких целей.

— Лучше уж совсем без всяких целей, чем с такими! — горячо возразил Разумихин. — Подумай только, как счастлива ты могла бы быть с человеком, которого действительно любишь и каким счастливым ты могла бы сделать его...

— Нет, не могла бы, — отозвалась Дуня почти кротким голосом, — ни сделать, ни сама быть счастливой.

Она медленно развернулась и грациозно направилась к лестнице, ведущей на нижнюю палубу. Разумихин в недоумении последовал за ней. Дуня, не говоря ни слова, спустилась по ступенькам и села на скамейку у одного из стоявших внизу столиков. Разумихин уселся напротив. Она смотрела на него с какой-то ласковой, умиротворённой улыбкой.

— Понимаешь, этого человека просто не существует, — произнесла она с нежной вибрацией в голосе.

— Какого? — не понял Разумихин.

— Ну того, которого я могла бы полюбить.

Разумихин опустила глаза.

— То есть не просто в данный момент не существует, — продолжала Дуня, всё так же томно растягивая слова, — а просто в принципе не может существовать. Только если в фантазиях.

— Что же это за фантазии такие? — поинтересовался Разумихин.

— О, это трудно объяснить даже отдалённо, но я попробую, — Дуня мечтательно закатила глаза и говорила теперь, казалось, сама с собой. — Представь себе юное прекрасное существо, такое прекрасное, что больно становится на него смотреть, потому что кажется: ещё один взгляд и острое лезвие изрежет глаз или сердце изольётся в безутешной тоске. На его лице никогда не появляется выражение тоски или усталости, он также никогда не бывает задумчив. Над чем ему задумываться, о чём тосковать, если всё, что он хочет тут же становится реальностью? Да, всё в его власти. Обычно он зол, но не в ярости, а просто зол. Ярость ведь признак слабости, а он лишь спокоен и зол. Ему идёт чёрный цвет, потому что он оттеняет его белую кожу и светлые счастливые мысли. Потому что он хоть и зол, но всегда абсолютно и безоговорочно счастлив. Видишь, это трудно объяснить... Я ещё в школе, чуть не с первого класса, когда сидела на каком-нибудь скучном уроке или когда мама брала меня на день рождения к своим знакомым и вечер тянулся особенно тоскливо, представляла себе — разумеется в глубокой тайне от всех, — что этот человек в чёрном, которого я уже именовала про себя своим возлюбленным, является вдруг в ярко освещённом классе или в полутёмной гостиной. Все присутствующие вскрикивают и вскакивают со своих мест, хотя он не делает ещё ровным счётом ничего. Впрочем, ружьё в его руках, на котором он равнодушно — нет, не равнодушно, а с удовольствием — взводит курок, не оставляет сомнений в его кровавых намереньях. Однако настоящей паники не возникает, все так зачарованы его спокойной уверенностью, его злым прекрасным лицом, что никто не разбегается, не пытается спрятаться. Наконец раздаются первые выстрелы. Он не промахивается ни разу и, пользуясь тем, что его жертвы оцепенели от ужаса и восхищения, приближается к ним с разных сторон, стреляет в упор. Всё вокруг забрызгано кровью. И я тоже жду своего конца, блаженно предвкушая ту секунду, когда он в очередной раз небрежно подбросит одной рукой ружьё, взводя на нём курок, и с улыбкой наведёт на меня ружьё. И вот он взводит курок и улыбается своей злой и чарующей улыбкой, но почему-то не целится в меня. Наоборот, вдруг совсем откидывает ружьё. У меня замирает сердце. Я знаю: он приготовил мне нечто более восхитительное, чем смерть. Но вот я уже оказываюсь на полу, ощущая на себе тяжесть его тела. Жгучими укусами покрывает он мои щёки и шею. Я не могу даже пошевелить рукой или ногой, не то что сопротивляться. Я исчезаю, я растворяюсь в нём...

Она замолчала и улыбнулась, склонив голову набок.

"Посмотрите направо, — порекомендовал женский голос из мегафона, — и насладитесь видом великолепного архитектурного ансамбля..."

Разумихин сидел нахмурившись.

— Я думал, у тебя и вправду фантазии, — сказал он наконец. — А ты мне просто боевик какой-то американский пересказала, да ещё из самых дешёвых. Зачем, Дуня, зачем? — голос его дрожал.

Дуня лишь усмехнулась, но будто и не словам Разумихина, а своим собственным мыслям.

Мимо них прошла семья с тремя детьми, два из которых громко кричали, что хотят в туалет. Откуда-то появившийся продавец сувениров поставил перед ними на стол матрёшку с лицом Горбачёва, но увидев, что оба никак не реагируют на его экспонат, забрал её и пошёл к соседнему столику. Шмель упал откуда-то с потолка прямо на то место, где только что стояла матрёшка-Горбачёв и забился в тщетных попытках снова подняться на лапки. Дуня молча смахнула его на пол.

Разумихин обхватил голову руками, затем снова поднял на Дуню горящие глаза и проговорил прерывающимся от волнения голосом:

— Я люблю тебя, Дуня... Можешь считать это бредом сумасшедшего... так оно и есть. Я знаю, это безнадёжно: ты выходишь замуж за Лужина, ты любишь того убийцу в чёрном. Но... не прогоняй меня. Я буду для тебя, кем ты хочешь. Подружкой, куклой для увеселения, всё равно... Ну если хочешь, представляй, что и я тоже пустое место, как Лужин, только разреши быть рядом с тобой... У твоих ног... — последние слова он выговорил едва слышно, почти шёпотом, низко опустив голову.

— У моих ног? — переспросила Дуня.

Разумихин не видел выражения её лица, так как не смел поднять глаз, но тон, которым она задала этот вопрос, показался ему благосклонным, и он решился повторить:

— Да, у твоих ног...

— Так что же ты медлишь?

Разумихин в недоумении взглянул на неё. Дуня улыбнулась и вдруг медленным, почти театральным движением руки скинула со стола жестяную пепельницу. Та звонко стукнулась об пол и откатилась немного в сторону, но Дуня ногой ловко притянула её к себе.

Разумихин удивлённо следил за ней.

— Что же, она так и будет там валяться? — спросила Дуня.

Разумихин вздохнул, затем послушно опустился под стол, сделал вид, что нащупывает пепельницу и вскоре наткнулся, как и ожидал, на Дунину ножку, которую та предусмотрительно подвинула к нему. Ощущая, что совершает самый безумный и отчаянный поступок в своей жизни, он всё же прижался сначала щекой, а потом и губами к её туфельке. Вдруг Дуня сама потянула его наверх. Она уже не улыбалась, в её глазах блестели слёзы.

— Прости, прости, Дима, — выговорила она дрожащим голосом, пряча лицо на его плече. — Люби меня дольше, люби... если ещё можешь...

Глава пятая. Любовь

Возвращаясь с работы, Свидригайлов отпустил шофёра с машиной в центре города: ему хотелось одному немного прогуляться по набережной Невы. Давно уже не бродил он просто так, без надобности по улицам. Но сегодня ему необходимо было побыть наедине с самим собой, проанализировать некоторые волновавшие его обстоятельства и принять в их отношении немедленные решения. Однако чем больше Свидригайлов размышлял, тем больше убеждался он в своём бессилии что-либо поправить или изменить.

"Что же такое случилось с миром в последнее время, — думал он, — что уж и Свидригайлову не дана больше власть сделать всё по-своему, что уж и он должен покориться?"

Все последние недели он старался казаться спокойным, но в его душе, помимо его воли, бушевали настоящие бури. Страсть к Дуне, которая, быть может, прошла бы со временем, если бы он больше никогда не встречался с ней, разрасталась теперь, когда она приходила в его дом почти каждый день, навещая Марфу Петровну, с новой силой. Каждый украдкой брошенный взгляд, каждое услышанное им слово, вылетевшее из её уст, но больше всего сознание её нынешней абсолютной недоступности наполняли его такой сильной тоской по этой девушке, что ему самому становилось страшно. Он, Свидригайлов, управлявший уже десять лет подряд сложным механизмом одного из самых больших ленинградских предприятий, не мог теперь справиться со своими собственными чувствами! Догадывалась ли Марфа Петровна, приглашая к себе Дуню чуть ли не каждый день, хлопоча перед его носом обо всех этих приготовлениях к свадьбе, после которой Дуня — его Дуня, его любовь — должна окончательно и безвозвратно перейти в руки другого человека, догадывалась ли Марфа Петровна, что всё это сводит его с ума?

Не в первый раз уже приходила Свидригайлову в голову мысль, что эта странная, в сложившихся обстоятельствах даже противоестественная дружба с Дуней, которую теперь так старалась поддерживать его жена, эта абсурдная идея срочно выдать её за Лужина вовсе не были безобидной блажью, которой Марфа Петровна предавалась от нечего делать. Всё яснее вырисовывались перед ним истинные намеренья его жены, а именно — отомстить ему за причинённое ей душевное и телесное страдание. Да, она прекрасно понимала: никакими нарядами, никакими ласками не овладеть ей теперь сердцем Свидригайлова, которое — и это было для неё наверняка самым страшным открытием последнего времени — она никогда и не могла назвать по-настоящему своим. И вот теперь, так думал Свидригайлов, Марфа Петровна решила отыграться на нём, устраивая ему эту пытку, выставляя перед ним Дуню как кусочек торта на подносе, готовая в то же время в любой момент ударить своего мужа по пальцам, если тот посмеет протянуть их к предназначенному для другого лакомому блюду.

"Браво, Марфа! — думал Свидригайлов. — Великолепный расчёт! Ты мне, правда, становишься всё ненавистнее. Но зато я и сам себя теперь выносить не могу. Ты хорошо это устроила! Но в одном ты просчиталась, одного ты не смогла предусмотреть..."

Свидригайлов улыбнулся, довольный, что и в таких обстоятельствах ему удалось найти выход и взять инициативу в свои руки...

Однако ведь он ещё о чём-то хотел подумать. Ах да, Костя! Костя, остававшийся всё это неспокойное для семьи Свидригайловых время один на даче, что, разумеется, было для его же пользы, не явился неделю назад на первый вступительный экзамен в университет. Это было бы ещё ничего, Свидригайлов мог бы даже в такой ситуации всё уладить и поправить, благодаря своим связям. Но Костя — чего конечно никто не мог ожидать — вдруг исчез совсем. На дачу ему было не дозвониться, и когда обеспокоенный Свидригайлов сам срочно приехал в Солнечное, он нашёл только коротенькую записку на столе в гостиной: "Я ухожу. Не ищите меня. Никогда." Никаких дальнейших объяснений. Свидригайлова удивило, что Костя ушёл, не взяв почти ничего из своей одежды или личных вещей. В остальном же этот поступок даже не очень шокировал его.

"Молодёжь! — думал он. — Юношеский экзальтированный максимализм. Нечего особенно волноваться — взрослый парень. Захочет кушать — придёт".

Ему удалось даже немного успокоить Марфу Петровну, которая при первом известии о пропаже Кости расплакалась, стала истерично обвинять своего мужа и даже собиралась звонить в милицию. Свидригайлов запретил.

— Чем меньше мы показываем, что хотим его обратно, тем скорее он сам вернётся, — убеждал он жену.

Но прошла неделя, а от Кости не было никаких известий. Хладнокровие постепенно покидало Свидригайлова. Тут тоже надо было что-то решать...

Размышляя, Свидригайлов зашёл в Адмиралтейский сад. Группа курсантов, высыпавших из училища, весело пронеслась мимо него.

"Сюда бы Костю отдать, — подумал он. — Жаль, поздно уже, там с пятнадцати лет принимают..."

Вдруг на противоположной стороне аллеи, у фонтана, там, где иногда сидели продавцы матрёшек, пытавшиеся сбыть свои изделия иностранным туристам, или художники, рисующие за пять рублей портрет любого желающего, он заметил к своему удивлению самого Костю. Точнее выражаясь, Свидригайлов узнал Костину одежду (правда, уже довольно несвежую и потрёпанную) на сидевшем на каменной ограде фонтана типе, в котором ему вовсе не так легко было идентифицировать своего сына. Этот парень был, пожалуй, худее Кости и имел очень неаккуратный вид, что, насколько мог вспомнить Свидригайлов, никогда не случалось с его сыном, даже когда тот на несколько дней оставался один дома или на даче. Немытые и непричёсанные волосы, лоснящиеся от грязи джинсы — таким Свидригайлов ещё не видел Костю. Кроме того, несмотря на то, что погода стояла скорее пасмурная, глаза сидевшего у фонтана типа были скрыты за тёмными очками. На земле перед ним лежали листки бумаги, на которых подошедший поближе Свидригайлов заметил нарисованные красным мелком ломаные линии. То тут, то там эти линии складывались в изображения реальных предметов: домов, людей или цветов, но так, как их мог бы, пожалуй, нарисовать пятилетний ребёнок. По крайней мере, так показалось Свидригайлову, и у него защемило сердце при мысли о том, что какое-то отчаявшееся существо, пусть даже и не его сын, раскладывает эти жалкие творения на улице для продажи. 

"Однако ведь это и вправду должен быть Костя", — мелькнуло у него в голове, и тут уже он ощутил, что к чувству жалости примешивается почти настоящий ужас.

Свидригайлов стоял прямо напротив него, кругом, в непосредственной близости от них не было ни души, так что Костя должен был сразу же заметить своего отца, но он сидел по-прежнему неподвижно, не выдавая ни единой эмоции.

"Может, всё же не он", — понадеялся Свидригайлов и подошёл ещё ближе, даже, будто случайно, наступил носком своего начищенного ботинка на один из рисунков.

Костя (теперь у Свидригайлова уже не было сомнений, что перед ним находится его сын) никак не отреагировал, только, казалось, немного опустил голову.

— Костя! — позвал Свидригайлов.

Опять никакой реакции.

— С тобой отец разговаривает! — воскликнул разъярённый Свидригайлов и, протянув руку, сдёрнул с него тёмные очки.

За ними оказались немного растерянные Костины глаза, под одним из них Свидригайлов заметил свежий, ещё красный синяк. Костя быстро поднял очки и поспешно снова надел их. Затем он, не говоря ни слова, стал собирать свои рисунки в папку. Свидригайлов смотрел на него сверху вниз, не зная, что делать дальше.

— Костя, — произнёс он наконец сдавленным голосом, — что с тобой? Кто тебя обижает? Тебе надо помочь?

Костя выпрямился, посмотрел на отца, будто собираясь что-то сказать, но вдруг резко повернулся и быстро пошёл прочь. Свидригайлов после секунды колебания направился за ним.

— Постой, постой, — кричал он ему вслед. — Ну скажи, что мы с мамой тебе сделали? Мама плачет каждый день. Скажи хоть, где ты живёшь? Возьми хоть деньги!

Свидригайлов поспешно открыл кошелёк и, вынув из него всё содержимое, потряс вслед Косте разноцветными бумажками. Но тот даже не обернулся. На перекрёстке около Исаакиевского собора он перебежал дорогу на красный свет, чуть не попав под машину, оставив всё ещё размахивающего в воздухе деньгами Свидригайлова стоять на другой стороне улицы.

Завернув в маленький переулок, Костя некоторое время продолжал идти очень быстрым шагом. Лишь окончательно убедившись в том, что отец больше не мог преследовать его, он пошёл медленнее, бережно прижимая к груди свою папку. Миновав довольно большой отрезок пути, ведущий через пыльные ленинградские дворы и закоулки, он скрылся в подъезде одного старинного дома, имевшего крайне заброшенный вид. Впрочем, благодаря сохранившимся то тут, то там остаткам ионических колонн, он не производил мрачного впечатления, а имел, скорее, некоторый шарм, свойственный тронутым печатью времени остаткам древних цивилизаций. Костя поднялся на второй этаж, открыл незапертую на замок железную дверь, на которой яркими красками было намалёвано лицо какого-то монстра, и вошёл в плохо освещённый коридор, стены которого также украшали яркие фантастические мотивы. Громкая музыка оглашала всё помещение, так что оживлённые разговоры и смех, доносившиеся из многочисленных комнат, были едва слышны.

Костя снял очки и открыл дверь одной из комнат. Внутри царил ещё больший полумрак, чем в коридоре, плотно прикрытые шторы лишь с трудом пропускали дневной свет, да ещё лампочка магнитофона, из которого раздавалась громкая, выдержанная в неровных прыгающих ритмах музыка, отбрасывала зелёные рефлексы на противоположную стену. На кровати сидел Володя, и даже в темноте можно было различить крайне недовольное, даже пугающе злое выражение его лица.

Осторожно перешагнув через лежавшую на полу посреди комнаты гигантских размеров гипсовую руку, чьи пальцы на кончиках превращались в жадно разевающих свои пасти мифических змей, Костя приблизился к магнитофону, убавил звук и, опустившись на пол перед так не взглянувшим в его сторону Володей, потёрся щекой о его колено. Володя грубо оттолкнул его ногой.

— Не смей лезть ко мне, когда тебя не просят! — сказал он резко, однако не повышая голоса.

Костя смотрел на него широко открытыми удивлёнными глазами.

— Ты же вчера сказал мне, — произнёс он дрожащим голосом, — что этого никогда больше не будет. Ты обещал сдерживать себя...

— Если бы я себя не сдерживал, ты бы вчера одним синяком не отделался, — возразил Володя пугающе спокойным тоном. — С каждым днём ты всё больше и больше выводишь меня из себя. Вот что это сейчас значило? Если тебе хочется лизаться, найди себе кого-нибудь другого. Я не собираюсь тут играть роль твоей девочки для увеселений.

Костя с трудом подавил подступающие к горлу рыдания.

— Я сегодня встретил на улице своего отца, — сказал он, только чтобы переменить тему.

Володя ничего не ответил.

— Он хотел, чтобы я вернулся домой, — продолжал Костя.

— Что же ты медлишь? — мрачно спросил Володя. — Там наверняка лучше, чем здесь.

— Как ты можешь говорить такие вещи? Разве ты не понимаешь, что мне больше нет туда дороги? Я никогда ещё не был так счастлив, как в эти последние дни. Я не представлял себе раньше, что это значит — рисовать не тогда, когда у тебя случайно выдастся свободная минута между уроком французского и просмотром новой видеокассеты, а посвятить этому всё своё время, все свои силы, жить только для этого! Разве я знал до того, как встретил тебя, что такое возможно? Я, мои чувства, лист бумаги, рвущиеся наружу мысли, которые теперь уже невозможно сдержать, а вокруг пустота, невесомость, отсутствие всяких связей, неограниченная свобода... Послушай, сегодня я пошёл продавать свои рисунки на улицу. При этом я прекрасно понимал, что ничего не продам, но тут дело было в принципе. Я хотел знать, смогу ли я переломить себя, смогу ли, не стыдясь, выставить перед собой на площади все эти дикие, странные, никому не понятные и не нужные работы. Сначала, конечно, я чувствовал себя ужасно униженным из-за всех этих пренебрежительных замечаний (кто-то даже объявил меня психом), но потом моё замешательство прошло, мне стало ужасно легко, как может быть легко только человеку, которому нечего терять, ни денег, ни друзей, ни репутации, которому нечего бояться, потому что нечего скрывать. Я обязательно пойду туда ещё, нет, не продавать (это всё равно бесполезно), а просто так стоять, ради этого безумного, головокружительного ощущения, когда ты один бросаешь вызов всему миру. О Володя, разве я теперь променяю свою свободу на родительскую квартиру и на карьеру юриста? Ты-то должен меня понимать! Ты... ты единственный человек, который мне теперь небезразличен, поэтому... мне так грустно, что ты вчера...

— Ах, оставим это, — почти добродушно отозвался Володя внимательно слушавший до сих пор его монолог, — у меня было плохое настроение. Я действительно сорвался. Ты же не будешь дуться на меня теперь сто лет из-за какого-то синяка. До свадьбы заживёт. И больше об этом ни слова, — Володя дружелюбно похлопал его по плечу.

В это время в дверь постучали, и, не дожидаясь, пока их пригласят войти, на пороге показались две девушки. Одну из них Костя уже знал. Володя за глаза называл её Инфузорией из-за того, что она всегда носила смешные, старомодные туфли с острыми удлинёнными носками. Инфузория вообще одевалась довольно нелепо и вся была маленькая и круглая как колобок, но всегда смешливая и весёлая. С тех пор, как Костя с Володей поселились в освободившемся на лето ателье одного скульптура, которого Володя, будучи сам едва с ним знаком, уговорил оставить ему ключи, Инфузория пару раз навещала их, приносила какие-то продукты и даже по собственной инициативе прибирала в комнате и готовила обед. Костя подозревал, что она влюблена в Володю. Володя не прогонял её, но и не проявлял к ней, казалось, ни малейшего интереса. Вторая, вошедшая вместе с Инфузорией девушка была её полная противоположность: худенькая, одетая в строгое серое платье, с серьёзным, немного бледным, без капли косметики лицом, чью правильную форму подчёркивали зачёсанные назад и убранные наверху в узел светлые волосы. Эта незнакомая девушка чувствовала себя заметно не в своей тарелке, но, видимо, изо всех сил старалась казаться спокойной, поэтому её красивое лицо имело какое-то уж слишком строгое, почти надменное выражение.

— Это он! — весело закричала Инфузория ещё с порога, показывая на Володю, — тот самый поэт. Узнала?

Стоявшая рядом с ней девушка потупила взгляд и, казалось, побледнела ещё больше.

— Рита, — продолжала Инфузория, толкнув свою спутницу под локоть, — просто в восторге от твоих стихов, знает почти все наизусть. Она уже видела тебя на одной вечеринке, но тогда ты был с Ло, и она не решилась подойти...

Рита, нахмурив тонкие чёрные брови, дёрнула её за руку.

— А что? Ты же сама хотела познакомиться, — пожала плечами Инфузория.

Рита приоткрыла свой маленький розовый ротик и судорожно глотнула воздух. Было видно, что она очень волновалась.

— Ну и какие же вы стихи наизусть знаете? — спросил Володя, приближаясь к ней.

Но Рита, как была, застыла на месте и не могла выговорить ни слова.

Володя оглянулся на Костю.

— Ты ещё здесь? Ну давай, тебе же надо было куда-то идти. Я тут девушкам стихи почитаю.

— Ой, правда? — захлопала в ладоши довольная Инфузория.

Костя молча поднялся с пола, где он до сих пор сидел, и, взяв в руки папку со своим рисунками и коробку цветных мелков, вышел из комнаты, не провожаемый ничьим взглядом.

Дом, в котором помещалось занимаемое теперь Володей и Костей ателье, давно уже предназначался на капремонт. Оттуда даже уже года два назад выселили жильцов, но в связи с нехваткой каких-то там средств капремонт так и не начали. Дом пустовал, пока предприимчивые художники-неформалы не устроили в опустевших квартирах свои мастерские на полулегальных основаниях. Сначала городские власти были недовольны, но потом махнули рукой: в конце концов, художники — это не бомжи, чем бы дитя, как говорится, не тешилось, лишь бы не хулиганило. Как-то даже послали к ним комсомольского работника в качестве идейного руководителя "неформалов", но тот, по слухам, долго не продержался и потом, как гласил какой-то анекдот, должен был обклеить всю свою квартиру репродукциями с картин Глазунова, чтобы отойти от морального ущерба, нанесённого ему абстрактным искусством. Так или иначе, а художники обосновались здесь довольно прочно, и Володя уверял Костю, что лучшего места для того, кто делает первые шаги в этой области и найти невозможно.

"Сразу же погрузишься в среду, — объяснял Володя. — Людей искусства посмотришь, себя покажешь".

И действительно, контакты между отдельными обитателями дома были, отчасти невольно, самые тесные. Дело в том, что ателье располагалось в бывших гигантских коммунальных квартирах, поэтому примерно на пять-шесть художников приходилась одна кухня и одна уборная. Впрочем, скандалов обычно не случалось: во-первых, каждый был слишком занят своим делом, а во-вторых, многие не жили здесь, а заходили только днём на несколько часов. Вот и в этот вечер почти все Костины и Володины соседи по коридору уже разошлись по домам, заперев свои мастерские на замок. Только под одной дверью виднелась полоска тусклого света. Костя знал, что здесь постоянно живёт и работает один довольно странный тип, который, накурившись марихуаны, обычно составляет у себя в комнате какие-то композиции из детских леек и неваляшек. Костя находил их очень забавными. Володя разделял его мнение, но рекомендовал ему не слишком часто заходить в этот "детский мир".

"Наберёшься от него всякой гадости, — заметил однажды Володя и прибавил со свойственной ему проницательностью: — Этот всё равно долго не протянет. Будет у нас тут первой жертвой, принесённой искусству".

Кроме него в квартире постоянно обитал ещё один художник, который теперь как раз находился на кухне, куда и вынужден был перебраться Костя, чтобы дать Володе возможность пообщаться с вновьприбывшими девушками наедине. Художника этого, человека уже немолодого, лет пятидесяти, звали Валерий Павлович. Несмотря на свой солидный возраст, Валерий Павлович вовсе не претендовал на роль патриарха среди окружавшей его молодёжи, обходился со всем по-товарищески, был даже иногда чересчур услужлив и предупредителен. Он носил длинную, всегда аккуратно расчёсанную бороду и почти такие же длинные волосы, перевязанные сзади кожаной тесёмкой. Очень высокий и очень худой, Валерий Павлович выглядел немного несуразно в доходящих до щиколоток облегающих ноги рейтузах и короткой вышитой безрукавке, что было его обычной одеждой.

Когда Костя расположился за кухонным столом и, вынув из своей папки один из рисунков, начал вносить в него какие-то исправления, стоявший у плиты Валерий Павлович со свойственным ему дружелюбием спросил:

— Будешь со мной сосиски?

Увлечённый работой Костя отрицательно покачал головой.

— Обедал хоть сегодня? — ласково поинтересовался приветливый художник.

— Нет, — ответил Костя, — но я не голодный.

— Нельзя так питаться, заболеть можно.

Но Костя, склонившийся над своей работой и даже высунувший от напряжения язык, не услышал его последнего замечания. Валерий Павлович заглянул ему через плечо.

— Ничего получается, — оценил он, — оригинально. А почему ты только красным рисуешь?

— Не знаю, — пожал плечами Костя. — Мне теперь так хочется. Это радостный, счастливый цвет. Но в то же время... в то же время в таком большом скоплении красных силуэтов есть что-то уж очень радикальное, что-то даже вызывающее смутную тревогу. Это я только сейчас заметил.

— Да-да, — согласился Валерий Павлович. — А что, ты и вправду ходил их сегодня продавать, как собирался?

— Да, конечно.

— Ну и что? Не купили?

— Конечно, нет, — спокойно ответил Костя и опять погрузился в свою работу. 

Валерий Павлович помолчал, продолжая хлопотать у плиты, потом вдруг снова повернулся к Косте и проговорил:

— Хочешь один совет?

— Ну?

— Это хорошо, что ты экспериментируешь, ищешь свой стиль и всё такое, но люди не способны тебя пока понять. Не всё сразу, не так ли? Ну так вот: если ты хочешь что-нибудь заработать, рисуй для продажи картины попроще. Ну там Петропавловскую крепость или шпиль Адмиралтейства. Акварели, например, очень хорошо идут. Я вот таких "эстампов" уже штук сто продал, и даже иностранцам, за доллары. А для потомства рисую сложные абстрактные картины, ты же видел. Одно другому не мешает.

— Спасибо за совет, — отозвался Костя. — Но я уже слишком долго делал то, что другие от меня ожидали, и теперь не хочу больше никаких компромиссов. Так что даже если б я умел рисовать все эти акварели, и то бы ничего делать не стал. Не для этого я от родителей ушёл. Но, впрочем, что об этом рассуждать? Ведь я не то что Петропавловскую крепость, я и яблоко нормально нарисовать не смогу, в смысле, чтоб реалистично и похоже было. Так что выбора у меня нет, и слава Богу.

Добрый Валерий Павлович открыл рот от удивления, не зная, что на это сказать, и лишь закипевшие на плите сосиски вывели его из состояния крайнего изумления.

Почувствовав запах варёных сосисок, Костя начал исподлобья поглядывать на кастрюльку, которую Валерий Павлович снял с огня и поставил на стол. Тот, заметив его взгляд, улыбнулся:

— Я всё равно на тебя приготовил, хоть ты и отказался: знал, что потом захочешь.

— Спасибо, — сказал Костя, беря в руки предложенную ему художником вилку. — Я вам потом обязательно сам что-нибудь приготовлю.

Валерий Павлович рассмеялся и похлопал его по плечу:

— Кушай, кушай на здоровье.

После сосисок Валерий Павлович сделал чай. За чаем Костя то и дело бросал взгляд на свои рисунки и, казалось, раздумывал что-то на их счёт.

— Скажи, Костя, — обратился к нему Валерий Павлович, — ты занимаешься спортом?

— Да, то есть раньше занимался. Но теперь мне не до этого. А что? Вы хотите тоже начать?

— Да нет, куда уж мне? — отмахнулся Валерий Павлович. — Я это к тому, что у тебя очень хорошая фигура, вот я и подумал, что без спорта тут не обошлось... Послушай, Костя, хочешь для меня позировать?

Костя поднял на Валерия Павловича удивлённые глаза:

— Голым?

— Как ты сразу... Ну да, обнажённым, конечно, тоже.

— Зачем же вам вдруг понадобилось, чтоб кто-то позировал? — Костя внимательно посмотрел на него. — Вы же только абстракцию или там адмиралтейские кораблики рисуете.

— Знаешь что? — оживился немного Валерий Павлович. — Ты меня будешь просто так вдохновлять. Для художника это очень важно...

— Послушайте, — серьёзно сказал Костя, — я теперь решил всегда со всеми говорить откровенно. Ну так вот, если вы думаете, что у нас с Володей какие-то отношения, то есть, что я с ним сплю, то вы ошибаетесь. И если вы рассчитываете, что вам тут тоже что-то перепадёт...

— Какой ты всё же, Костя, — перебил его смущённый художник и потом продолжал, значительно понизив голос: — Да если б я на самом деле подозревал насчёт тебя и Володи, то разве бы я решился тебе что-то предложить? Похож я на сумасшедшего? Это ведь бандит, разбойник с большой дороги, сразу видно, хоть он и говорит, что поэт. Я бы меньше всего желал с ним связываться.

— Ну вот и не связывайтесь, — оборвал его Костя.

— Так значит и вправду что-то есть? — широко раскрыл глаза Валерий Павлович.

— Если и есть, то вас это, в конце концов, меньше всего касается, — вскричал Костя.

— Бедный ребёнок, — констатировал Валерий Павлович. — Не знаю, какие у вас там отношения, но, если ещё не поздно, беги от него как можно скорее. Посмотри, он уже успел разбить тебе лицо. Что потом придёт в голову этому негодяю? Он тебя замучит...

— А вы меня уже замучили, — перебил его Костя. — Идите рисуйте свои кораблики. 

Валерий Павлович махнул рукой и покинул кухню. Костя, не провожая его взглядом, достал чистый лист бумаги и начал новый рисунок.

Через несколько минут он услышал, как в коридоре тихонько открылась и закрылась дверь. На кухне появилась Инфузория. Вид у неё был какой-то печальный. Костя впервые видел её без улыбки на лице.

— Рисуешь? — спросила Инфузория, присев рядом с ним на табуретку. — Мне нравится, хотя я, если честно, ничего в этом не понимаю.

— Ну не понимаешь, так и не надо говорить, — заметил Костя. — Где твоя подруга, как её там? Уже ушла?

Инфузория отрицательно покачала головой и после некоторой паузы прибавила:

— И не подруга она мне совсем. Я её очень поверхностно знаю. Она за мной ведь только увязалась, чтоб я её к Володе привела. Она давно уже по нему страдает. 

Костя вздрогнул.

— А что они там сейчас делают? — осторожно спросил он, кивнув в сторону коридора.

Инфузория опустила глаза.

— Понятно ведь что, — грустно проговорила она.

Костя крепче сжал в руке мелок, на бумаге появилась особенно яркая, с нажимом проведённая линия.

— Неправда! — сказал он сквозь зубы. — Он её в первый раз видит.

— Какое это для него имеет значение, если она ему понравилась? — пожала плечами Инфузория. — А по Ритке сегодня сразу было видно: она пришла, чтобы ему отдаться.

Мелок задрожал в Костиных руках, но он не прекращал рисовать.

Инфузория вдруг пристально заглянула ему в лицо.

— Кто это тебя так? — спросила она, указывая пальцем на синяк. — Неужели Володя?

Костя промолчал, но отметил про себя, что хоть Володя и ударил его вчера без свидетелей, но все, знавшие Володю, почему-то сразу же догадывались о происхождении синяка.

— Я бы такого не потерпела, — продолжала Инфузория, — даже от него.

— Тебе от него ничего и не грозит, — отрезал Костя. — Он тебя, если хочешь знать, и за человека не считает.

— А тебя, значит, считает? — у Инфузории заблестели глаза. — И из благодарности ты позволяешь ему бить себя в морду, когда он захочет?

Костя вскочил с места:

— Убирайся отсюда, шлюха! Чтоб ты тут больше не появлялась! Меня тошнит от одного твоего вида! И Володю, кстати, тоже!

И поскольку Инфузория не сразу поднялась с места, он сделал вид, что хочет столкнуть её со стула. Она взвизгнула, вскочила и выбежала из кухни. Костя услышал, как за ней захлопнулась входная дверь. Он снова углубился в свой рисунок.

Через некоторое время в кухню вошёл Володя, без рубашки и в расстёгнутых брюках. Он швырнул в мусорное ведро использованный презерватив, затем подошёл к раковине, вымыл под краном свой член и наконец тщательно вытер его висевшим тут же полотенцем с надписью "Хлеб да каша — пища наша", которым аккуратный Валерий Павлович обычно вытирал посуду. Повесив полотенце на место и, застегнув брюки, Володя обратился к Косте, будто только сейчас его заметил:

— А где эта... Инфузория? Смоталась?

Костя кивнул.

— Ну хорошо, — Володя вернулся в комнату.

В дрожащей Костиной руке мелок выделывал дикие изогнутые линии, но Костя не прекращал своей работы и ничего не исправлял. Слеза капнула из его глаз на середину листа, он вытер её рукавом, размазав красные силуэты, но не взял новую бумагу и не стал переделывать рисунок.

В коридоре послышались голоса. Девушка говорила тихо, и Костя не мог разобрать её слов, до него доносились лишь отдельные фразы Володи:

— Нет, ты не можешь остаться... Я тут не один... Пойдём, я тебя провожу...

Входная дверь хлопнула, значит они ушли. Костя поднялся и вернулся в комнату. Плохо отдавая себе отчёт в том, зачем ему это нужно, он начал искать глазами следы только что разыгравшейся здесь любовной сцены. Но ничего не мог заметить, даже кровать стояла нерасстеленной.

"Значит успели уже убрать, — подумал он. — Вернее она, он бы сам не стал... Или на полу..."

Костя сам не до конца осознавал, что с ним происходит. Он стыдился признаться себе, что ревнует Володю, но другого объяснения растерянности и гневу, переполнявшим его в этот момент, найти не мог. Однако какую такую власть имел теперь над ним Володя, каким магнитом тянуло его к этому человеку? С той самой ночи, когда Володя, сидя на краю ванны, преподал ему первый урок свободы, а потом, скинув с себя одежду, доказал на практике, что нет той границы, через которую он не мог бы перешагнуть, Костя чувствовал перед ним какое-то почти мистическое преклонение, смешанное сначала со страхом и отвращением, но переходящее постепенно в безотчётное обожание. Как парашютист перед своим первым прыжком в ужасе проклинает высоту и мечтает забиться в самый дальний отсек самолёта, не отваживаясь сделать решающий шаг, но, как только шаг сделан и опора под ногами окончательно и бесповоротно потеряна, начинает наслаждаться полётом, так и Костя порвавший со своей старой спокойной жизнью, чтобы раз и навсегда окунуться в столь превозносимую Володей свободу, не мог больше противостоять чарам человека, символизирующего для него новый, загадочный и манящий мир, во вкус которого он как раз начинал входить.

Тайна, связывающая их с той самой "первой ночи", не переставала волновать Костю, окружала их отношения каким-то особенным ореолом, значение которого он ещё не мог постичь до конца. Хотя, быть может, тайна эта существовала только в Костином воображении, и Володя не придавал происшествию в ванной никакого особого значения. По крайней мере, он никогда не вспоминал об этом вслух, что особенно мучило Костю. Сначала он всё ждал, что Володя изобличит свой поступок как абсурдную, бессмысленную шутку, и они, посмеявшись, навсегда покончат с этой историей. Потом он некоторое время опасался, что Володя снова захочет предпринять нечто подобное. Но между ними ничего не происходило, если не считать мимолётных ласк, которыми время от времени одаривал его Володя. Но всё не шло дальше неопределённых прикосновений, смысл которых не так-то легко было расшифровать. Однако Костя сам не заметил, как стал почти зависим от этих выражений Володиного расположения, он уже нуждался в них как в знаках самого высокого одобрения.

За то время, пока они жили вдвоём на даче, Костя привык к тому, что Володя уделяет ему почти всё своё время. В первый раз он постоянно имел рядом с собой человека, которым он искренне восхищался и который, к тому же, был готов выслушивать его всерьёз. Но по переезде в город всё пошло иначе. Володя часто уходил куда-то без него, и даже если они вместе появлялись на какой-нибудь вечеринке, Костя почти весь вечер сидел один в углу, в то время как Володю постоянно окружали восторженные почитатели и почитательницы, очарованные, как догадывался Костя, в большей степени его загадочно холодной и властной манерой поведения, чем написанными им стихами. Косте казалось, что только он один может по-настоящему оценить Володин поэтический талант. Вся эта заискивающая перед Володей толпа, пытающаяся завладеть вниманием своего кумира, внушала Косте настоящую ненависть. Опаснее всего были, конечно, женщины. Они слетались на Володю как мотыльки на свет, и что самое страшное — он тоже не был к ним равнодушен. Они требовали времени, внимания (в иных случаях искусно разыгрываемого презрения, что, впрочем, тоже представляет собой одну из разновидностей внимания к женщинам), а главное — им доставались ласки, которые Костя без особого на то основания, уже привык считать чем-то вроде привилегии, которой имел право пользоваться только он, да и то только в качестве награды, которую ещё надо было заслужить. Костя ловил себя на том, что теперь, когда перед ним появлялась хорошенькая девушка, первой его мыслью был страх, что она может встать между ним и Володей. И вот теперь все его опасения оправдались: Володя выставил его из комнаты, чтобы как можно скорее совокупиться с перовой попавшейся особой женского пола, да к тому же ничуть не стыдился своей измены, будто и не существовало между ними этой связывающей их тайны... 

Дверь открылась, в комнату вошёл Володя. Он улыбался, хотя наверняка не мог не заметить, что Костя, который, впрочем, всё это время не переставал, сидя на стуле, работать над своими рисунками, имел крайне несчастный вид.

— Ну ты даёшь, Костя! — весело обратился к нему Володя. — Мы внизу Инфузорию встретили, она у подъезда торчала. Говорит, ты её выставил за дверь и она теперь боится к нам заходить. Представляешь, тебя боится? Я ей, конечно, сказал, что всё это ерунда, но она не унималась и просила её от тебя защитить. Вот ты какой, Костя, у нас, оказывается, грозный! — он потрепал его по голове.

Костя, нахмурившись, отстранился от него.

— И вправду грозный, — заметил Володя, не переставая улыбаться.

— Отстань, — угрюмо проговорил Костя.

— Конечно, отстану, — заверил его Володя. — Не буду рисковать жизнью.

Он как был, не раздеваясь и даже не снимая обуви, растянулся на кровати. Костя сосредоточенно присовокупил к своему рисунку несколько параллельных, как бы перечёркивающих всю предыдущую композицию штрихов, положил готовую работу на стол и тогда лишь снова взглянул на Володю. Тот, сняв очки и улыбаясь, смотрел в Костину сторону, но в его улыбке не было уже ничего иронического, напротив: что-то доброе и даже кроткое. Костя никогда ещё не видел его в таком умиротворённом, уравновешенном расположении духа. Лучшего момента подобрать было нельзя.

— Ты наверняка разозлишься, если я тебе это скажу... — начал Костя.

— Ну говори, говори, — ласково ободрил его Володя.

— Да, я ведь решил быть во всём со всеми откровенным, а с тобой особенно... Я бы давно тебе сказал, но мне самому только теперь стало ясно... Я тебя люблю... — Костя опустил глаза, ожидая любой реакции.

Но Володя, казалось, совсем не удивился и, уж конечно, абсолютно не разозлился. Он всё так же добродушно и кротко рассматривал Костю.

— Мне уже в жизни приходилось слышать такие признания, — сказал он наконец, как-то печально вздохнув. — Но потом я убеждался, что эти слова ничего не стоят. Каждый раз я бывал ужасно разочарован...

— Я... я не разочарую тебя, — произнёс Костя прерывающимся голосом. — Я умею любить, я не как другие...

— Ну это надо доказывать не на словах, а на деле, — Володя присел на кровати и ласково заглянул ему в глаза. — Подойди, развяжи мне ботинки.

Костя замер от изумления. Ему показалось, что Володя смеётся над ним, но тот, немного наклонив голову вбок и как-то грустно улыбаясь, выжидающе смотрел на него и даже уже протянул вперёд одну ногу. Костя не двигался с места. Тогда Володя, печально вздохнув, проговорил с видимым разочарованием:

— Неужели и такой малости для меня сделать не можешь?

У Кости бешено забилось сердце. Он встал со стула, опустился перед Володей на колени и протянул руку к его шнуркам. Но Володя немного обиженно отодвинул ногу.

— Нет, не так, — сказал он, — так я и сам могу. Попробуй зубами. Это, должно быть, не так трудно, как кажется.

Костя чувствовал, что встать и отказаться теперь уже невозможно, он уже и так унизился перед Володей, а остановившись на полпути, даст ему ещё и повод презирать его в трусости и нерешительности. Он наклонился к Володиному ботинку и потянул зубами за шнурок. После некоторых усилий ему удалось почти развязать некрепкий узел. Когда и второй шнурок был развязан, Володя нежно погладил его по щеке, чего не случалось уже несколько дней подряд. Упоённый этим знаком внимания, Костя в порыве благодарности слегка провёл языком по его ботинку. Но Володя тут же неожиданно грубо оттолкнул его.

— Кто просил тебя облизывать? — воскликнул он. — Мне этого совсем не надо, я их сегодня как раз вымыл.

Володя скинул с себя развязанные ботинки и зевнул.

— Пора спать, — сказал он. — Я уже смертельно устал.

Он разделся до трусов и, скинув покрывало с кровати, забрался в постель. Кровать в ателье стояла только одна, да к тому же не слишком широкая, поэтому при въезде было решено, что они будут спать на ней по очереди. Однако пользовался ей до сих пор один Володя, Костя спал всё это время на полу, не решаясь настаивать на своих правах. Вот и сейчас он вынужден был снова лечь на голый дощатый пол, укрывшись тонким покрывалом, которое днём лежало на кровати. Пол был ночью такой холодный, что Костя никогда не раздевался перед сном, а наоборот — одевался как можно теплее. Но и шерстяной свитер, привезённый ещё из родительского дома, не спасал его теперь от холода. Кроме того, от твёрдых, неровных досок, которыми был наложен пол, у него каждую ночь ужасно болела спина. Однако больше всего страдал Костя сейчас от сознания собственного унижения и неизвестности, в которой жестоко бросил его Володя, так и не объяснившись с ним до конца. Он ворочался из стороны в сторону не в силах избавиться от тревоживших его мыслей и пытаясь, одновременно, найти более удобное положение для своей спины.

— Прекрати там возиться! — раздался Володин голос. — Я и так плохо сплю.

Костя перестал ворочаться, но через несколько минут начал довольно громко всхлипывать.

— Ба, да ты издеваешься надо мной что ли? — воскликнул Володя. — Снится мне это или как? Если тебе непременно хочется ныть, выйди в коридор или ещё лучше на улицу. Когда вспомнишь, что ты не баба, вернёшься обратно.

Но когда Костя в ответ на это послушно поднялся с пола и, включив настольную лампу, начал, вытирая слёзы, собирать свои вещи, на лице у Володи выразилось неподдельное изумление.

— Куда ты, ненормальный? — спросил он, приподнявшись в постели.

— Я ухожу, — ответил Костя. — совсем. Я вижу, я тебе здесь не нужен.

— Да куда ты пойдёшь? К родителям?

— Найду куда. А если и не найду, то на улице, наверное, всё равно теплее и удобнее спать, чем здесь на полу.

Володя некоторое время наблюдал за его сборами.

— Если хочешь, ложись ко мне, — сказал он. — Мог бы сразу сказать, что тебе там неудобно, — он взглянул на него как-то даже обиженно.

Костя положил свою сумку.

— Ты серьёзно? — спросил он.

Но Володя, ничего не отвечая, поманил Костю к себе, и когда тот сел на край кровати, вытер ему ладонью всё ещё блестевшие в глазах слёзы. Затем он протянул руку, выключил настольную лампу и приподнял своё одеяло, как бы приглашая Костю забраться под него. Костя стянул с себя свитер и лёг к нему в постель.

— Вот и умница, — похвалил его Володя.

Оказавшись в тёплой постели рядом с Володей, Костя тут же забыл свои огорчения и через несколько минут крепко заснул. Всю ночь его сопровождали самые сладкие и приятные сновидения.

Проснулся Костя рано утром от того, что Володя, приподняв ему футболку, гладил его по покрытому равномерным золотистым загаром животу, под которым ясно обозначались твёрдые мускулы.

— Какая нежная у тебя кожа, — произнёс Володя, как-то хитро улыбаясь. — Просто заглядение.

Было непонятно, шутит он или говорит серьёзно, но Костя почему-то решил: "Сейчас должно начаться" и прикрыл глаза. Но Володя вдруг попросил: 

— Достань мне сигареты.

Немного удивлённый Костя протянул руку к столу, взял оттуда сигареты и зажигалку и подал их Володе. Володя закурил, потом вынул сигарету изо рта и стряхнул пепел так, что он попал прямо на Костин живот. Костя чуть не вскрикнул от боли и потянулся уже было за пепельницей, полагая, что это неловкая случайность, но Володя остановил его и снова стряхнул ему на живот горячий пепел.

— Зачем ты это делаешь? — спросил Костя сдавленным голосом.

— Потому что мне так нравится, уже давно, — ответил Володя с самым невинным видом. — Жаль только, что ни одна женщина ещё не выдержала этого до конца. Неужели так трудно доставить мне удовольствие?

Костя отвернулся, однако не мешая Володе дальше стряхивать на него пепел.

— Смотри мне в глаза, — потребовал Володя, поворачивая его к себе за подбородок.

Но Костя так и не повернулся к нему до тех пор, пока Володя полностью не докурил свою сигарету и не потушил её о Костину кожу, чуть выше бедра.

Глава шестая. В гостях у сказки

Около девяти часов утра следующего дня Раскольников вышел из дома, чтобы позвонить. Ночь прошла беспокойно: он то засыпал, то снова просыпался и потом долго лежал без сна, перебирая в уме как чётки картины прошедшего дня. Однако наутро он почувствовал себя на удивление посвежевшим и отдохнувшим. Ему не хотелось вставать вместе с Настей, участвовать в её утренних суетливых сборах, помогать ей отыскивать разбросанные по квартире книги и тетради, поэтому он сделал вид, что ещё не проснулся, и оставался лежать в постели, пока она не ушла.

Но как только за Настей закрылась дверь, Родион бодро вскочил, оделся и, напевая одну из песен "Аквариума", которая всю ночь кружилась у него в голове, высыпал из кошелька мелочь, проверяя наличие в ней двухкопеечных монет. Вспомнив, что ещё не умывался, он на пять минут скрылся в ванной и затем, не теряя более ни минуты, выбежал из квартиры. Ему не терпелось позвонить Сонечке. Он не знал точно, что именно хочет ей сказать, но почему-то представлял себе, что она ужасно обрадуется его звонку и сама предложит предпринять вместе что-нибудь интересное.

Возле телефонных автоматов, единственных в их микрорайоне, собралась довольно приличная очередь. Это ужасно разозлило Раскольникова. И гнев его обрушился почему-то прежде всего на Соню. Он уже ругал её про себя за то, что она ушла вчера так внезапно, не объяснив ему своей загадки, за то, что сразу же не договорилась с ним о следующей встрече, за то, в конце концов, что она ходит к этим дурацким кришнаитам... Но когда его очередь подошла и Родион дрожащими от волнения руками набрал Сонин номер, считывая его с оставленной ею накануне бумажки, он тут же раскаялся в своих упрёках и просил неведомую высшую силу только о том, чтобы Соня оказалась дома. Он ждал долго, но никто не подходил. Родион в отчаянье кинул трубку на рычаг. Это было полное поражение! Но не уходить же теперь отсюда ни с чем! Раскольников напряжённо постарался вспомнить, кому бы он ещё мог позвонить, чтоб хоть как-то утешить себя. Насте на работу? Но она, наверняка, ещё не доехала до института. Дуне? Об этом лучше и не думать! Разумихину? Но, во-первых, Родион не знает его нового телефона, а во-вторых, как он тут же решил про себя, ему всё равно пора теперь отвыкать считать того своим другом...

Он уже собирался выйти из телефонной будки, но вдруг, всплыв откуда-то из подсознания, навязчиво закружились в его голове какие-то цифры, по всей очевидности образовывавшие в своей совокупности номер телефона. Раскольников даже не сразу сообразил, кому принадлежит этот номер и почему он вдруг так безупречно помнит его наизусть. Но через мгновение всё прояснилось: это был телефон МК, который тот написал ему на руке во время их беседы на кухне у Разумихина. Не один десяток раз попадался этот номер на глаза Родиону, прежде чем ему удалось его окончательно смыть. Так что ничего удивительного не было в том, что эти цифры теперь так прочно запечатлелись у него в памяти. К тому же он и вправду, вроде бы, собирался ему позвонить. Но зачем? Времени на размышления у Раскольникова не оставалось, очередь уже волновалась и стучала в стеклянную дверь будки. Он решительно снял трубку и набрал номер. Несколько секунд спустя на другом конце провода послышался несколько хрипловатый после сна, но всё же мягкий, немного театральный и, как всегда, слегка насмешливый голос МК, который нельзя было спутать ни с каким другим. И тут же Раскольников вспомнил, зачем хотел позвонить ему и договориться о встрече: ведь он до сих пор, с той самой вечеринки у Разумихина, оставался его должником — хороший удар в глаз должен он был МК, быть может и не один, и не только в глаз...

— Это Родион Раскольников, — представился он, не здороваясь.

— Какие люди! — МК, казалось, не смутили суровые нотки в его голосе, он даже как будто обрадовался. — Хочешь прийти? — предположил он тоном старого приятеля, который понимает всё с полуслова и не признаёт никаких церемоний. 

— Да, надо бы, — произнёс Родион так решительно, как только мог.

— Конечно надо, — весело поддержал его МК. — Ты же папку со своими статьями у меня хотел забрать.

"Ах да, статьи, — вспомнил Раскольников. — Тоже, в принципе, верно. Хотя, в общем-то, чёрт с ними. Но ведь какой-то предлог и в самом деле нужен. Пусть думает, что я за этой папкой бегаю".

— Да, она мне нужна как можно скорее, — он постарался на этот раз казаться ужасно озабоченным.

— Ну так какие проблемы? Заходи прямо сейчас!

— Прямо сейчас? — Раскольников не мог скрыть некоторого волнения в своём голосе.

— А почему нет? Разбудить ты меня всё равно уже разбудил, — заметил МК самым весёлым тоном.

— Разбудил?

Раскольникову вдруг стало ужасно неудобно, он чуть было не начал извиняться, но вовремя сообразил, что пускаться в такие деликатности с человеком, которому идёшь бить морду, было бы не совсем логично.

— Я приду, — сказал он резко. — Говори адрес.

— Есть чем записать? 

— Я запомню.

МК продиктовал адрес, а затем предусмотрительно повторил его ещё раз, так ловко делая ударения своим театральным голосом, что, действительно, не составляло большого труда запомнить всё слово в слово. Раскольников усмехнулся про себя при мысли, что МК так радушно приглашает его к себе, не подозревая, с какой целью он собирается нанести ему визит.

"Ты за всё, за всё ответишь", — повторял Родион в мыслях всю дорогу.

Настроение у него тем временем снова заметно приподнялось. Хоть встреча с МК с глазу на глаз и не предвещала сама по себе никаких приятных ощущений, но зато потом, когда предназначавшийся ему удар будет наконец нанесён, как представлял себе Раскольников, должно наступить невероятное облегчение. Всё ещё сладко волновавшую его мысль о Сонечке он постарался отодвинуть на второй план.

"Всему своё время, — думалось ему. — И даже хорошо, что к МК я сначала еду".

МК жил тоже в новостройках, только не так далеко от центра, как Раскольников, и сообщение с его частью города было намного более удобное. Да и сам район выглядел как-то радостнее и оживлённее, что не в последнюю очередь объяснялось близостью станции метро, вокруг которой шла бойкая торговля цветами.

— На свидание, молодой человек? Вот, купите букетик своей девушке, — услышал Раскольников подле себя чей-то голос.

Он отмахнулся и пошёл дальше, стараясь осторожно ступать по шатким доскам, перекинутым наподобие мостиков через оставшиеся ещё, вероятно, с прошлой недели гигантские лужи. Спросив дорогу у возвращавшейся из находившегося тут же неподалёку универсама старушки, Родион направился в указанном ею направлении.

Воздух, как заметил Раскольников, был здесь какой-то необычный, сырой и немного солёный. Казалось, это Финский залив, находившийся совсем неподалёку, распространяет по окрестностям своё влажное и пряное дыхание.

Вход в дом, где жил МК, был со двора. Усаженный пышными деревьями небольшой дворик, посредине которого находилась детская площадка с горкой и песочницей, выглядел аккуратным и уютным, особенно, как пришло в голову Раскольникову, выигрывая по сравнению с его собственным двором, голым и открытым со всех сторон, как заброшенное футбольное поле или пустырь.

Поднявшись на второй этаж, Раскольников с замиранием сердца нажал на звонок.

"Прямо с порога ударить или войти сначала?" — мелькнуло у него в голове.

МК широко распахнул дверь и развёл руки так, будто собирался принять гостя прямо в свои объятия.

"Сначала войду", — решил Раскольников и, чувствуя неловкость от выказываемого ему преувеличенного гостеприимства, поспешно переступил порог.

МК продолжал стоять перед ним, не переставая улыбаться, то ли насмешливо, то ли с наивным дружелюбием. Однако руку он Раскольникову не протягивал.

"Знает, наверное, что я ему не подам", — догадался тот.

До вечеринки у Разумихина Раскольников хоть и не знал МК лично, но довольно часто сталкивался с ним в университетских коридорах. Однако это был первый раз, когда он видел его небритым, вернее не идеально выбритым, как обычно: видимо, МК ещё не полностью завершил свой утренний туалет. Но в душе он всё-таки уже побывал, о чём свидетельствовали его мокрые волосы, которые теперь почему-то совсем не завивались.

"Так вот что с кудряшками от воды происходит", — подумал Раскольников и тут же рассердился на себя за такие не относящиеся к делу мысли.

Его взгляд переключился на расстёгнутую рубашку МК, открывавшую довольно широкую и сильную грудь.

"Не Шварцнеггер, конечно, — решил Раскольников, — но всё-таки покруче меня... Нарочно, наверное, выставил. Запугать хочет".

Однако МК, вроде бы, совсем не собирался никого запугивать, а наоборот — держал себя с Раскольниковым добродушно-непринуждённо.

— Я тут как раз собирался завтракать, — подмигнул он ему. — Будешь со мной?

Родион уже хотел было отказаться, но МК, не дожидаясь его ответа, отправился на кухню, чтобы снять с плиты только что закипевший чайник. Раскольников последовал за ним. Окно в кухне было отворено настежь. Какое-то дерево, покрытое ароматными белыми цветами, заглядывало прямо вовнутрь. С детской площадки раздавался смех малышей. Завтрак был уже готов. Вернее, Раскольников путём логических размышлений догадался, что это завтрак, хотя то, что красовалось теперь на столе превосходило все его представления о том, что обычно называют завтраком. Он вспомнил, что видел нечто подобное в телепередаче "Сказка за сказкой" в сюжете про Иванушку-дурачка, которого Баба Яга удивила скатертью-самобранкой. Впрочем, если бы Раскольников мог в этот момент рассуждать менее эмоционально, он заметил бы, что ничего особенного на столе в сущности не было. Впечатление производило, скорее, обилие разных тарелочек и блюдечек, на которых лежали аккуратно нарезанные ломтики самых простых продуктов, вроде сыра, колбасы и помидоров. Как бы там ни было, такого живописного завтрака Родиону ещё никто никогда не подавал.

— Тебе чай или какао? — спросил МК.

Раскольников промолчал, так как боялся, что открой он теперь рот, из него сразу потекут слюнки.

— Я сделаю какао, — сообщил МК.

Раскольников почувствовал, что стоять посреди кухни как-то глупо и присел на табуретку у стола. Через минуту перед ним уже стояла чашка дымящегося ароматного какао. МК уселся напротив и как-то умилённо заглядывал ему в глаза, будто Раскольников был ребёночком, которому только что сделали большой сюрприз и наблюдали теперь за его реакцией. Родион осторожно взял кусочек сыра, положил его на хлеб и из страха нарушить приличия откусил только самый маленький кусочек. Затем так же осторожно отпил глоток какао. Тогда и МК принялся за еду. Немного осмелев, Раскольников постепенно решался откусывать побольше. Он ждал, что МК нарушит начинавшее тяготить его молчание, но тот ничего не говорил, а только время от времени с лукавым добродушием поглядывал на гостя.

— Хорошая у тебя квартира, — сказал наконец Раскольников как можно более строгим тоном, желая прервать затянувшуюся паузу.

МК закивал:

— Это, на самом деле, моей тётки. Она к родителям переехала, чтоб не скучать одной, а меня к себе пустила.

— Правда? — переспросил Раскольников, обрадованный тем, что разговор пошёл так непринуждённо и у него таким образом появлялась прекрасная возможность продолжить спокойно наслаждаться завтраком.

— Ну да. А для родителей, представляешь, какое облегчение? Со мной ведь ужасно утомительно жить: я прихожу домой иногда посреди ночи или стучу машинкой до позднего вечера, да ещё курю в квартире.

Раскольников, который в этот момент был занят бутербродом, изобразил на лице понимание.

— А самое страшное, — продолжал МК, — это то, что я к беспорядку привык. То есть для меня это нормально, когда всякие книги, тетради, стопки журналов на полу валяются. Зато всегда под рукой. А вот другие совсем не в восторге... Вот и Дунечка твоя, когда ко мне в комнату зашла, сразу же сказала...

— Дуня? — Раскольников от волнения расплескал на столе какао.

— ...Сразу сказала, — продолжал МК, не обращая внимания на его реплику, — "если бы у меня была отдельная квартира, я никогда бы её, как ты, в свалку не превратила". Ну не умница ли твоя сестрёнка? Ко всему рациональный подход!

Раскольников почувствовал тошноту.

"Не надо было столько есть, — подумал он. — Теперь и в глаз ему как следует дать не смогу, а пора уже. Придётся подождать".

Но МК, очевидно не сознавая, какие суровые планы лелеет в его отношении Раскольников, продолжал как ни в чём не бывало:

— А вот тебе как раз рационального подхода к делу и не хватает. Да, Родион, это, к сожалению, правда, — добавил он тоном, каким доброжелательные учителя высказывают порицание своим ученикам.

— Что это тебе такое взбрело в голову? — Раскольников покраснел от злости.

— Ах, ты же прекрасно понимаешь, о чём я сейчас говорю, о каком именно поступке, — МК загадочно улыбнулся и начал аккуратно намазывать масло на хлеб. — Мне ведь всё-всё известно. Или ты думал, что от меня можно что-то скрыть? — он почти с какой-то нежностью заглянул Раскольникову в глаза.

Родион оцепенел от ужаса.

— Ай-ай-ай, — покачал головой МК. — Ну разве можно было до такой степени потерять контроль над собой и наделать таких глупостей? А? Родную сестру ударил! У всех на глазах! Да неужели же ты тому, что я сказал, поверил? И вправду что ли решил, твоя Дунечка будет себя кому попало предлагать? А если бы и предложила, то что, я отказался бы что ли? Как ты думаешь?

— Так что же ты мне тогда такое рассказал?! — в бешенстве воскликнул Раскольников.

— Ну мало ли у кого какие фантазии, — спокойно ответил МК, пожимая плечами. — И помечтать уже нельзя?

Раскольников собирался вскочить и ударить МК наконец в показавшуюся ему теперь особенно наглой физиономию, но тот вдруг сам отодвинул от себя тарелку и поднялся из-за стола.

— Сиди-сиди, — остановил он Раскольникова, заметив его порыв. — Ты же ещё не доел. Кушай, не стесняйся, а я пока пойду побреюсь.

Он с самым непринуждённым видом покинул кухню. Раскольников, разумеется, не мог больше есть, аппетит у него пропал абсолютно.

"Надо уходить, — подумал он. — Всё равно уже ничего, наверное, не получится".

Но ему не хотелось окончательно признавать за собой поражение, и он продолжал сидеть на табуретке, сам уже не зная в ожидании чего.

На подоконнике Родион заметил стопку журналов. Наверху лежал свежий номер "Огонька" с портретом Солженицына. От нечего делать Раскольников взял его в руки. Под ним оказался другой журнал с каким-то заграничным названием. На обложке была изображена обнажённая смуглая брюнетка, опирающаяся на пальму. Раскольников положил Солженицына назад на подоконник и с некоторым удивлением занялся рассматриванием обнажённой красотки. Раскрыв журнал, он увидел ту же самую брюнетку, которая на этот раз лежала на пляжном песке, почему-то с головы до ног обмотанная каким-то канатом.

— Нравится? — услышал Раскольников голос МК.

Он вздрогнул и обернулся, но хозяина квартиры по-прежнему не было в кухне. Родион, вытянув шею, заглянул в коридор и увидел, как МК бреется перед зеркалом, укреплённым с внутренней стороны на двери ванной комнаты, приоткрыв при этом дверь таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать в зеркале всё, что происходит на кухне. Зато и Раскольников мог видеть отражение его насмешливой покрытой мыльной пеной физиономии. Ему стало досадно, и он, желая уколоть МК, сказал, указывая на журнал:

— Так вот, значит, откуда твои фантазии берутся?

— Может и оттуда, — ответил МК, не моргнув глазом. — А ты такими фантазиями не интересуешься, нет? Тебя и твой очкарик полностью устраивает?

— Какой очкарик? — растерялся Раскольников.

— Ну эта... как её? Анастасия Юрьевна. Это ж надо героем быть, чтобы с такой... У меня бы чисто физически совершенно точно ничего бы не получилось, — он в последний раз уверенно провёл бритвой по лицу и ушёл вглубь ванной комнаты, чтобы умыться.

Раскольников в волнении швырнул журнал на стол и выбежал в коридор.

— Что это ты за бред несёшь? — воскликнул он, появляясь в дверях ванной. — И вообще, откуда ты её знаешь?

МК даже не повернулся к нему.

— Да что ты так забеспокоился? — сказал он, вытирая лицо полотенцем. — Отбивать её у тебя я не собираюсь, поверь мне на слово.

Выдавив на ладонь голубой гель из флакона с надписью "Freshness", он, казалось, полностью погрузился в нанесение его на щёки и подбородок.

"Намазывайся-намазывайся, — в гневе подумал Раскольников. — Я тебя сейчас так освежу — мало не покажется..."

Он уже твёрдо решил ударить его в лицо, как только тот снова повернётся к нему, и уже держал наготове сжатый кулак.

— Ну если тебя это действительно интересует, — произнёс МК, разворачиваясь к Родиону, и источая благоухающий аромат, — я был у неё вчера в институте по поводу того убийства.

Одарив замершего от удивления Раскольникова насмешливым взглядом и мягко отстранив его с дороги, он вышел из ванной и прошёл на кухню.

— Как? — едва мог выговорить последовавший за ним Родион. — Она-то тут при чём?

МК взял со стола обнажённую красотку и, засунув её снова под Солженицына, стал складывать грязную посуду в мойку.

— А она свидетелем по этому делу идёт, — объяснил он Раскольникову, вытряхивая оставшиеся после завтрака объедки в мусорное ведро. — Милиция её имя и рабочий телефон в записной книжке у старухи нашла, среди тех, у кого та свои безделушки скупала. Понятно теперь?

— Так ты был у неё вчера? — вскричал Раскольников. — А она мне ничего не рассказала! Про какую-то карточку из каталога, которая у неё куда-то там завалилась, целый вечер твердила, а про то, что к ней с таким делом приходили — ни слова... Ты подговорил её что ли?

— И не думал, — отозвался МК, принимаясь за мытьё посуды. — Просто эта карточка для неё намного больше значит, чем я с моими вопросами, да и ты тоже, кстати... Мне за полчаса разговора с ней всё абсолютно ясно стало, а ты, видно, до сих пор свою Настю как следует не знаешь.

— Не тебе судить, — нахмурился Раскольников. — И вообще, от неё ты ничего про то дело узнать не мог, она эту старушку в глаза не видела.

— Это точно, — подтвердил МК. — Она не видела, а вот ты видел.

— Так что же, — в негодовании воскликнул Раскольников, — она тебе прямо всё во всех подробностях и выложила?!

— Ну конечно! А чего скрывать-то? Я удивляюсь, что ты мне сам до сих пор ничего не "выложил", хотя знаешь, что меня это дело чрезвычайно интересует. А на той вечеринке у Разумихина, где все только об этом и говорили, вообще молчал на эту тему, как партизан...

— Может, меня это не интересует, может, у меня другие проблемы есть, — огрызнулся Раскольников.

— Проблемы, думаю, есть, — покровительственно закивал головой МК, — но только смотри, чтоб из-за твоего молчания их ещё больше не появилось.

— Не бери на себя слишком много, — злобно посоветовал Раскольников. — И вообще, я никак понять не могу, почему это Настю в милицию не вызвали, если она свидетель? Почему именно ты её допрашивать явился?

— Ну уж и допрашивать, — скромно возразил МК. — Это так, дружеская беседа была, на самых добровольных условиях, по моей личной инициативе и по согласию Анастасии Юрьевны. А милиции сейчас, если хочешь знать, не до этого. Они ведь убийцу ещё в воскресенье схватили и в предварительное заключение посадили. Вот так.

Раскольников от удивления едва мог удержаться на ногах и потому вынужден был опуститься на табуретку.

— Не может быть, — проговорил он сдавленным голосом.

МК усмехнулся, вытер руки полотенцем и, взяв себе сигарету, отошёл к окну.

— Что же тут удивительного? — он закурил, облокотившись о подоконник. — Совсем нашей милиции не доверяешь что ли? Ну и правильно в общем. Всё ведь чисто случайно получилось. Если бы не совершенно невероятное стечение обстоятельств, то есть, не будь этот убийца таким неправдоподобным идиотом, они бы его никогда и не поймали. Удивительная история, одним словом. Я как раз сейчас статью про это заканчиваю. Завтра в газете появится. Но тебе я, так и быть, первому расскажу. Вижу по глазам, что интересуешься. Ну так вот. Знаешь гостиницу "Европейская"? На Невском? Её ещё ремонтируют сто лет, но только у них почему-то до сих пор так ничего толком и не получилось.

Раскольников уставился на него широко раскрытыми глазами, невероятным усилием воли пытаясь заставить готовое выскочить из груди сердце биться чуть медленнее.

— Помнишь, кстати, мультфильм про Чебурашку? — вдруг спросил МК.

— Чего? — не понял Раскольников.

— Ну там такая сцена была. Чебурашка говорит: "Мы строили, строили и наконец построили". Забыл уже, кстати, что они там строили. Ну неважно. Это я к тому, что "Европейскую" строили, строили, а теперь уже точно скоро построят. Да-да, ведь там с прошлой недели всем работами одна фирма из ФРГ заведует. Немецких строителей куча понаехала. Не видел ещё, нет? Они там в разноцветных касках бегают, просто калейдоскоп какой-то получается. Сразу видно — не наши люди, — МК усмехнулся. — Так вот, глупейший случай у них там вышел. Не успели они как следует на чужой земле освоиться, в работу влиться и всё такое, как... Ну суди сам, короче: пятница, конец рабочей недели, все радуются предстоящему вохененду, выходным по-нашему. Только вот не знают, к сожалению, куда его, вохененд этот деть, как отдохнуть от суровых строительных будней. Квартал розовых фонарей или там родную футбольную команду они ведь с собой не захватили, а музеи и театры, я думаю, этих ребят мало интересуют. И тут вдруг проблема с досугом решается сама собой, то есть решает её за всех некий Ларс — скромный и абсолютно ничем до сих пор не примечательный рабочий, приехавший к нам из далёкого города Кёльна. Его имя-то, собственно, никто никогда и упоминать-то не стал бы, если бы не это происшествие. Теперь, пожалуй, в историю войдёт, ну по крайней мере в газеты... Так вот, этот Ларс из Кёльна является вдруг в пятницу перед своими немецкими товарищами и приглашает всех разом в ресторан, за свой счёт. Повода, вроде, особого нет, да и вообще, немцы — народ экономный. Так что странный поступок, конечно. Но удивляться никто не стал: раз пригласили — надо идти. И вот они всем своим составом в пятнадцать человек завалились в ресторан "Тройка". Сначала скромненько там чего-то заказали, но потом увидели, что наш Ларс денег не жалеет, да сам ещё товарищей подбадривает, чтоб побольше заказывали, и решили — гулять так гулять. Советское шампанское потекло ручьём, да и водку тоже не забывали. Под конец совсем разошлись ребята: рюмки об пол начали бить, по русскому обычаю, так сказать. Ну ничего, их терпели, потому что Ларс сразу за всё плати, да ещё в десятикратном размере. Кто-то под стол залез и кукарекать начал. Обычное немецкое свинство, короче. Официанток "Тройки" этим не шокируешь, они ведь свою выгоду видят, если клиенты в стельку пьяные. Вот одна, особо бойкая, состроила щедрому Ларсу глазки, а тот, наивный парень, ей сразу же сережки с бриллиантами дарит. Неплохо, да? И ведь главное, что совсем не за что, даже и пристать-то к ней как следует не сумел. Куда уж ему было? Он ведь под конец и на ногах-то еле держался. Но всё это, собственно, ерунда, и сама по себе эта "вечеринка" и упоминания-то не стоит, если б не одно обстоятельство, которое чуть позже выяснилось и даже самых бывалых официанток в ужас привело. Да что там официанток? У ресторанного администратора голос дрожал, когда он мне про это рассказывал... Но обо всём по порядку. Короче, сидят они там в "Тройке" — лежат уже даже отчасти — пируют, а время-то уже позднее, ресторану закрываться пора. Администратор видит, что гости из Германии сами до дома не дойдут, хочет им такси вызвать, но те протестуют, говорят, что у них теперь "after hour". Ну что поделаешь? Решили милицию привлечь. Так, для профилактики и общего успокоения. Участковый на редкость толковый попался, немного даже английским владел, полчаса с ними вежливо объяснялся, убеждал без скандала покинуть помещение и по домам разъехаться, но Ларс, видимо, не совсем врубился, с кем имеет дело, и упёрся: "Не пойду и всё". А чтобы этот добрый дядя Стёпа от него наконец отстал, он ему пачку денег в руки всовывает (вот она западная психология "купли-продажи"!). Как тебе это нравится? Ну милиционер, может, и взял бы, если б деньги те — о ужас! — чем-то красным запачканы не были. Милиционер глазам своим не верит. Начинает так дипломатично выяснять: не поранился ли Ларс случайно где-нибудь, не рисовал ли акварелью? Но Ларс наш уже вообще не понимает, о чём речь идёт, и на вопросы ничего конкретного ответить не может. И тут смекалистый участковый делает новое открытие: пачка-то денег, которую ему в руки сунули, бумажкой аккуратно перемотана, а на бумажке — чистым русским языком, заметь, — значится следующее: "Пенсия апрель-ноябрь". Тот, хоть и не Шерлок Холмс, но догадался всё же, что здесь что-то уж совсем неладно, и пошёл на всякий случай вызывать подкрепление. Администратору приказал за посетителями следить и до поры до времени из ресторана не выпускать. Но ребята и так убегать, вроде, не собирались, буянили только немного, что заказанная икра задерживается. Тем временем наш детектив связался с уголовным розыском. Там его выслушали и поняли, куда ведёт эта ниточка. У той старухи, которую в четверг на канале Грибоедова вместе с сестрой убили, все деньги вот так вот перевязаны и подписаны были. Убийца-то всё унести не смог, ну там и валялось ещё в комоде полно таких пачек. Что скажешь? — подмигнул он Раскольникову. — Кто больший идиот: тот, кто, прикончив старушку с сестрой, попадается на том, что начинает тратить обрызганные кровью деньги, не потрудившись даже снять с них эти дурацкие бумажки, или тот, кто принимает всю эту историю за чистую монету? Однако милиция решила, что напала наконец на горячий след. Приехали, начали разбираться. Тут и про серёжки выяснилось, которые он официантке подарил, а на серёжках, кстати, гравировка, тоже, кстати, по-русски. Явно ведь не из Германии с собой притащил. То есть ещё одна улика. Отвезли нашего Ларса, короче, куда надо. Обыскали, ещё пару подписанных пачек нашли. Провели быстренько экспертизу: нет сомнений — пачки старухины, кровь тоже, да и серёжки с большой вероятности те, что после убийства, из её ушей вынули. Ура! Убийца найден!

В то время, как МК излагал эту историю, Раскольников всё ниже и ниже опускал голову.

— Ну потом-то они всё выяснили? — тихо предположил он. — Ларс им объяснил, откуда он деньги и кольцо взял?

— Объяснил, конечно, объяснил, — подхватил МК. — Ну не сразу, правда. Выспался сначала в предварительном заключении. Ну или его там просто сама обстановка отрезвила. Так или иначе, он потом даже очень охотно вызвался всё объяснить. Только объяснения его, к сожалению, слишком уж на бред были похожи. Суди сам: Ларс, по его же собственным словам, в пятницу, во время работы в "Европейской" наткнулся на некий загадочный тайник, в котором и нашёл денежки с серёжками. Это ж просто сказка какая-то, "поле чудес в стране дураков". Какой же Буратино, скажи на милость, мог там это всё оставить? Ларс, однако, рассказал, что сам он ничуть не удивился своей находке, так как будучи несколько знаком с российской историей, предположил, что какой-нибудь спасающийся от Революции аристократ замуровал ещё в начале века свои богатства в гостиничную стену. Но опытным следователям даже и перекрёстного допроса не понадобилось, чтобы уличить беднягу во лжи: как же он мог принять это за дореволюционный тайник, если деньги там были самого последнего советского образца? Этого Ларс из Кёльна объяснить не мог. Неувязочка выходит.

— А ты ему веришь? — спросил Раскольников, стараясь преодолеть дрожь в голосе.

— Поверить, конечно, трудно, — серьёзно ответил МК. — Но не поверить ещё труднее. Такую глупость, как говорится, нарочно не придумаешь, так что поневоле как бы на правду похоже. Может, настоящий убийца действительно награбленное на стройке запрятал, по неопытности, по глупости или просто потому что не в себе был. А тому Ларсу что советские деньги, что дореволюционные — без разницы, то есть, он, наверняка, и не думал совсем, что они там как-то изменились. Вообще, таким людям обычно думать совсем не свойственно. Я ведь видел его в понедельник, мне этому бедняге пару вопросов задать разрешили, в присутствии следователя и переводчика, конечно.

— Ну и как он там? — не в силах преодолеть своё волнение спросил Раскольников, поднимая глаза на МК, который, всё ещё сидя на подоконнике, зажигал очередную сигарету.

— Не очень ему там весело, — усмехнулся МК, многозначительно покосившись на Родиона. — Допрашивают целыми днями, ну и в остальном обстановочка тоже не самая приятная. А Ларс ведь простой парень, проще некуда. Он, по-моему, до конца и не осознаёт, что с ним происходит. Но так, скажу тебе, даже, наверное, и лучше, а то бы точно свихнулся от всего этого. Ах, жаль мне его, жаль... — МК тщательно стряхнул пепел с сигареты, несколько раз сосредоточенно ткнув ею в пепельницу. — Но такова жизнь, — продолжал он, — ничего не поделаешь... Ах да, — он вдруг спохватился. — Мне же тебе твои статьи отдать надо. Что же ты не напоминаешь? Так ведь на посторонние темы и совсем заболтаться можно. Пошли!

Он решительно соскочил с подоконника и энергичным шагом направился в комнату. Раскольников, чьи мысли всё ещё продолжали витать где-то между каналом Грибоедова и одиночной камерой, в которой в настоящий момент томился заключённый Ларс из Кёльна, медленно, как сомнамбула последовал за ним. Когда он перешагнул порог комнаты, МК, встав на табуретку, уже вовсю тормошил какие-то бумаги, сложенные стопками на высоком под потолок шкафу с немного съехавшей набок дверцей.

— Куда же подевалась эта папка? — недоумевал он, поднимаясь на цыпочки и вытягивая шею. — Может, под столом? — МК слез с табуретки и выдвинул ногой из-под стола ещё одну лохматую стопку. — Нет, это совсем не то, — определил он, окинув её внимательным взглядом, и задвинул бумаги назад под стол. — Ну что же ты в дверях стоишь? — обратился он к своему гостю. — Проходи, садись.

Раскольников машинально последовал его приглашению и уже собирался опуститься в кресло напротив стола, но МК остановил его:

— Осторожно-осторожно. Постой секунду, я чашку уберу.

Действительно, на сиденье кресла стояла чашка с блюдцем.

— Это я ночью, когда много работы, всё время кофе пью, — объяснил он. — И чего это я её сюда поставил? — пожал он плечами, за неимением свободного места на столе перекладывая её на одну из книжных полок. — Ну что смотришь? — обратился он с дружеской усмешкой к Раскольникову, когда тот наконец опустился в освободившееся кресло. — Не нравится тебе у меня, неуютно, да?

Раскольников пожал плечами.

— Да ты не бойся, скажи, — подбодрил его МК. — Я ведь и сам знаю, что тут настоящий хаос. Вот и Дунечка твоя, когда у меня была, тоже в восторг не пришла. Испугалась, бедная девочка, бумаг под столом и всякого хлама, который тут валяется. Испугалась пятиметровой кухоньки и совмещённого санузла... Испугалась и Лужинские хоромы, как видишь, моей тесной квартирке предпочла. Разумно, не так ли? — он улыбнулся.

— Оставь Дуню в покое! — лицо Раскольникова залила краска гнева. — Ты ей хоть с хоромами, хоть без хором не нужен. Пора давно понять!

— А Лужина она, значит, и без квартиры бы взяла? Понятно-понятно, — МК усмехнулся и зажёг очередную сигарету. — Только вот что обидно: хоть и умница твоя сестрёнка, но на этот раз просчиталась она, и довольно серьёзно: у меня-то ещё всё будет, а вот Пётр Петрович в скором времени, когда его партию окончательно отменят, с протянутой рукой пойдёт.

Раскольников нахмурился, но не нашёлся, что возразить, и МК продолжал:

— Вот ты, Родион, насколько помнится, пишешь в одной из своих статей, что наивысшей силы и наивысшей власти может достигнуть только тот человек, который полностью освободит себя от пут морали. Так это ведь — в смысле освобождения от морали — прямо про Дунечку. Какая там мораль? Холодный расчёт в любой ситуации и больше ничего! А где же обещанная сила и власть? Ведь к Лужину же в служанки идёт!

— Хорошо хоть не к тебе! — огрызнулся Раскольников.

— А я бы из неё служанку никогда и не сделал, — серьёзно возразил МК. — У меня сердце для этого слишком мягкое. Это ведь твой любимый Ницше сказал: "Когда идёшь к женщине, бери с собой кнут". Правильно, в общем-то, сказал, но я бы так ни за что не смог: мне любимую женщину не укрощать хочется, а ублажать и баловать, пусть она этого объективно даже и не заслуживает. Ну и материально бы я о ней тоже, разумеется, в меру моих сил позаботился, потому что вижу в этом свою нравственную обязанность. А ты, — дружелюбно кивнул он Раскольникову, — от подобного рода моральных предрассудков, как я понял, уже благополучно освободился? Настя ведь твоя за двоих работает? Как говорится, философская теория — в житейскую практику! Ну а как у тебя обстоят дела с могуществом? А?

— Есть и могущество, — проговорил Раскольников сдавленным голосом. — Только об этом пока никто не знает.

— Ой, как ты меня заинтриговал, — покачал головой МК. — Расскажешь, может, до конца?

— Нет, не расскажу.

— Почему же?

— Потому что ты испугаешься, если правду узнаешь, — Раскольников торжествующе посмотрел на него.

— Ну ты, Родион, меня, по-моему, недооцениваешь, — МК сделал обиженный вид. — Я, видишь ли, не из трусливых. Так что напугать или шокировать тебе меня вряд ли удастся. Даже объяви ты мне прямо сейчас, что ты и есть тот самый маньяк, что старуху и её сестру на канале Грибоедова топором зарубил, и то в обморок не упаду. Хотя, знаешь, меня бы это очень сильно расстроило.

— Что расстроило бы? — пролепетал ошарашенный Раскольников.

— Ну если бы ты действительно тем убийцей оказался. Я бы, может, даже и испугался, но не за себя, а за тебя в первую очередь. Ведь страшно подумать, что было бы, если бы ты — не дай Бог — в колонию строгого режима угодил? Там ведь, знаешь, такие, как ты, у уголовников особым спросом пользуются.

— Какие такие?

— Ну такие, смазливые и безответные.

— С чего это ты взял, что я безответный? — Раскольников нахмурил брови.

— Да так, показалось... А что, ответишь мне разве?

— На что?

— Да ладно, забудь, — МК усмехнулся.

— И с чего тебе вообще пришло в голову, что я этих женщин на канале Грибоедова убил?

— Разве мне пришло это в голову? — МК изобразил удивление. — Вот те на! Да я и не думал! Я же просто так, для примера сказал. Ты же меня вроде как напугать хотел, вот я самое страшное и предположил. Гипербола, художественное преувеличение, понимаешь? Самая невозможная из всех возможностей. Ну как тебе ещё объяснить?.. Да чего ты побледнел? Если бы даже и ты убил, то ты ведь по идее гордостью сейчас должен был засиять. А? Подумать только: человек переступил через "покрытый густым слоем вековой пыли порог морали" (ты ведь так, кажется, в своей статье выразился?), забрал у старушки накопленную за много лет пенсию, да ещё позабавился вволю, изрубив её с сестрой топором.

— Ты думаешь, это так забавно? — мрачно спросил Раскольников.

— Конечно, забавно! Свободный разум торжествует над одряхлевшей моралью и прорывается — развивая твою теорию — к мировому господству. Как там было у древних? "Разрубай и властвуй!" или что-то в этом роде. Чем же не праздник, в самом деле?

— Не говори о том, чего не понимаешь! — оборвал его Раскольников.

— Так ты объясни мне, объясни, — МК изобразил на лице чрезвычайный интерес. — Или, знаешь, давай я тебе сам всё объясню насчёт морали и аморальности, хочешь? Ты в своих статьях из того исходишь, что у человека за время господства монотеистических религий своего рода нравственный инстинкт выработался, который его по рукам и ногам сковывает. Так ведь? И тоталитарные системы, вроде коммунистической, эту традицию, то есть навязывание морального инстинкта продолжают. Правильно? И вот теперь, когда одна — коммунистическая — система уже практически рухнула, а другая — христианская — ещё не возродилась, настала, по твоему мнению, пора для сверхчеловека, который разорвёт наконец недюжинной богатырской силой заржавевшие оковы морали и покажет человечеству совершенно новый путь развития.

— Ты и вправду внимательно мои статьи изучил.

— Конечно, внимательно. И всё-то там у тебя красиво и более-менее логично изложено, только в одном — в самом что ни на есть основном пункте — ты серьёзную ошибочку допустил, которая о твоём полном незнании человеческого характера свидетельствует. Сказать какую? Этого самого морального инстинкта, который ты своему сверхчеловеку с помощью огромного усилия воли преодолеть предлагаешь, на свете вовсе не существует. Ни церковь, ни коммунисты так и не смогли его выработать у человека, а если и смогли, то не у большинства, как ты утверждаешь, а лишь в отдельных редких случаях. Хочешь пример? — МК подвинулся на своей табуретке вплотную к Раскольникову и продолжал, доверительно понизив голос. — Я тут недавно статью готовил на тему событий в Югославии. Захотелось себя в политике разок испробовать. Ну вот, мне по этому поводу видеокассету одну удалось раздобыть, её на таможне у кого-то отняли и конфисковали, а я через знакомого на денёк выпросил, чтобы как журналист с событиями ознакомиться и выводы сделать. Ну я посмотрел и хоть не слабонервная барышня, но сначала всё же откровенно в шок пришёл: зверства, каких свет не видывал, изнасилования с последующим убийством и так далее. Разрубление на части тоже, кстати, было. Но нам, журналистам, в принципе, нюни даже и по такому поводу распускать не полагается, так что, совладав с собой, я начал делать выводы. Не в твоём стиле, конечно, то есть не такие философские и далекоидущие, а попроще, для газеты. И вот что у меня получилось: человек по своей природе — зверь, и сколько бы ни пытались облагородить это существо моралью, все нравственные принципы, запечатлённые в его душе, — это всего лишь слой мастики на паркете: вылей на него ведро воды — и нету уже прежнего блеска, пол плесневеет и даёт трещины. В данном случае роль ведра воды играет война. То, что до поры до времени дремлет где-то внутри, всплывает тогда на поверхность. Ведь откуда, как ты думаешь, берутся все эти насильники и убийцы? Из какой-то потаённой золотой кладовой сверхчеловеков? Нет, совсем напротив: в обычной, так сказать, цивильной жизни это, наверняка, примерные отцы семейств — ходят на работу, смотрят футбол, копаются на огороде и никаких "сверхчеловеческих" звёзд с неба не хватают. Но вот приходит война, то есть наступает ситуация, когда можно то, что в другое время нельзя, и — что же ты думаешь? — никто из них абсолютно не затрудняется тут же отбросить от себя подальше все ненужные принципы, и никакого геркулесова труда не требуется, чтобы дать отпор "сковывающей морали". Всё протекает естественно и сопровождается, насколько я успел понять по фильму, даже каким-то по-праздничному приподнятым настроением. Значит и не было у них никакого морального инстинкта, а был, напротив, инстинкт насилия и разрушения, который — хоть в тоталитарном, хоть в христианском государстве — сильнее десяти заповедей и манифеста коммунистической партии вместе взятых. Ты вот в одной из своих статей насчёт Гитлера пишешь, что он якобы имел гениальную смелость провести эксперимент по массовому преодолению морали, заставляя воспитанных на гуманистических идеалах немецкой культуры солдат заниматься самыми отвратительными бесчинствами. Нет, Родион, не так всё было! Никакими бесчинствами он их не заставлял заниматься! Думаю, даже наоборот: как разумный полководец, пытался всячески предотвратить подобные выходки, ведь мародёрства и изнасилования разрушают армейскую дисциплину, без которой войну вести абсолютно невозможно. Гитлер, конечно, уничтожал людей, но организованно, по плану, по мере поступления в концентрационный лагерь. А всё остальное — это уже дело рук тех самых солдат, которым ни их "гуманистическое воспитание", ни указы начальства не помешали превратиться в животных при первой же возможности, как это и происходит практически на любой войне с любыми солдатами, независимо от того, за правое дело они сражаются или нет. Ведь и русские солдаты насиловали в Германии немецких женщин. Сталин-то этого наверняка не приказывал! Так что, видишь, ни о каком моральном инстинкте и речи быть не может. Каждый — потенциальный убийца и насильник, и стоит только верёвочке, сдерживающей общественный порядок, где-нибудь немного ослабнуть, все мы утоним в крови. Вот такие выводы я после того фильма сделал и статейку набросал под заголовком "На войне как на войне".

— И напечатали? — спросил Родион.

— Нет. То есть я её сам никуда не отдал. И знаешь почему? — МК наклонился так близко к лицу своего собеседника, что его губы почти касались щеки Раскольникова. — Со мной в тот же день один случай произошёл, который меня на всё это несколько по-другому взглянуть заставил. То есть он, на самом деле, ещё больше мою теорию подтвердил, но с такой неожиданной стороны, что мне даже и писать расхотелось. Вот послушай, — МК понизил голос почти до шёпота. — Перед тем, как кассету назад отдать, решил я её ещё разок просмотреть. Просто так меня как-то потянуло, без всякой конкретной цели. Вот смотрю я на всё это свинство и вдруг замечаю в себе что-то вроде возбуждения. Думаю: "Не может быть. Я же, вроде, нормальный человек, со своими принципами". Хоть рядом никого и не было, но мне, поверишь ли, стыдно стало, ужасно стыдно, будто я кощунство какое-то совершаю. Впрочем, так оно и было. Но что с того? Чем больше я себя сдержать пытался, тем слаще, тем мучительнее становилось моё желание. Так что ничего я с собой поделать не смог — расстегнул штаны и... сам понимаешь. Самое удивительное: никогда я ещё так не кончал. Это было... ну, словом, рай на земле, в гостях у сказки или что-то в этом роде. Ну что ты на это скажешь?

— Скажу, что ты больной, ненормальный, — Раскольников резко отодвинулся от него, удивляясь сам себе, что не сделал этого раньше. — Тебе лечиться надо!

— Зачем же мне лечиться? — добродушно и как-то даже снисходительное возразил МК. — Я же никого не трогаю, вреда никому не приношу. По крайней мере в мирное время. Да и на войне наверняка не в первых рядах насиловать и топором людей рубить пойду. А то, что насилие меня возбуждает — в самом потаённом уголке подсознания, заметь — то разве я виноват, что ничто человеческое мне не чуждо, что и во мне капелька этого всемирного инстинкта разрушения сохранилась? Эх, надо было мне всё-таки отнести ту мою статейку в газету. Но я тогда, помнится, решил, что без того последнего аргумента, то есть без этой истории, которая со мной, если так можно выразиться, перед голубым экраном произошла, репортаж мой будет неубедительным и вообще неполноценным каким-то. Вот я и предпочёл совсем промолчать. 

— Лучше бы ты и сейчас молчал, — заметил Раскольников.

— Зачем же? У меня от тебя секретов нет. Игра идёт с открытыми картами. По крайней мере, с моей стороны. Теперь и ты открой свои.

— Что ты имеешь в виду? — Раскольников вздрогнул.

— Ну скажи, наконец, что ты как философ-специалист думаешь о том случае на канале Грибоедова? Он меня, знаешь, в данный момент ужасно интересует.

— А меня нет, — огрызнулся Раскольников.

— Жалко, — улыбнулся МК. — А то я думал, ты мне профиль убийцы составить поможешь. Ну да ладно. Я и сам, пожалуй, попытаюсь. А ты меня просто поправь, если с чем-то не согласен. Хорошо? Ну вот: прежде всего, надо исключить из числа подозреваемых Ларса из Кёльна. Улики уликами, а здравый смысл здравым смыслом: не убивал же он у себя в Кёльне никого? Так зачем же ему в Ленинграде два трупа ради нескольких пачек русских денег понадобились? Да и вообще, роль зловещего убийцы Ларсу не больше, чем корове седло подходит. Итак, если мы отбросим этого немца и вообще версию чисто корыстного преступления и будем рассматривать дело с философской точки зрения, остаются всего два варианта — мой и твой. 

— Какие ещё варианты? — испуганно спросил Раскольников.

— Ну я имею в виду либо мы мою теорию тут применить можем, либо твою. Смотри: если по моей теории, то этот убийца — совершенно нормальный человек, то есть носящий в себе, как и все мы, рудиментарные зачатки зла, но только по какой-то причине в один прекрасный момент не сумевший совладать со своими чувствами, вроде как я тогда перед видеомагнитофоном, только — и в этом ты не можешь со мной не согласиться — с более серьёзными последствиями. Ну озверел человек, одним словом, дал волю своим животным инстинктам. А теперь давай с точки зрения твоей теории посмотрим, если не возражаешь. По твоей теории на такой поступок тоже, в принципе, каждый способен, но не ради низменного наслаждения совершённым злодеянием, а как раз совсем наоборот: преодолев отвращение, идёт такой вот убийца-философ на преступление, как Иисус на Голгофу. И превращается в конце концов в сверхчеловека, сумевшего переступить порог морального инстинкта, на существовании которого ты настаиваешь. Так ведь?

— Я обобщённо говорил, а не про какое-то конкретное преступление, — пробормотал Раскольников, стараясь не глядеть МК в лицо.

— Ну так ведь и я обобщённо: не про конкретного преступника, а про возможный комплекс побудительных причин. Так вот, знаешь, твоя теория насчёт сверхчеловека и всё такое мне в этом случае ещё интереснее и полезнее моей собственной кажется. Не то что я и вправду в моральный инстинкт уверовал и в необходимость его преодоления. Дело совсем в другом: даже если здравый смысл и подсказывает, что нет ни морального инстинкта, ни сверхчеловека, то ведь не исключено, что кому-то — кому здравый смысл не указ — и вправду придут в голову такие идеи и он устроит всем нам праздник топора во имя свободного аморального будущего. Если это предположить — всего лишь предположить — то круг подозреваемых невероятно сужается.

Раскольников почувствовал, что его руки от ужаса стали почти ледяными.

— В самом деле, — продолжал МК, — хоть я категорически несогласен с тем, что моральный инстинкт присущ человечеству как массе, но не могу не признать возможность его наличия — в качестве игры природы или, если хочешь, некоторого отклонения от нормы — у крайне редко встречающихся исключительных натур с обострённым чувством нравственности. С таким обострённым, что она не даёт им покоя, мучает их как половое влечение сексуального маньяка. Неудивительно, что им хочется покончить со всем этим одним махом. Ведь некоторые сексуальные маньяки-рецидивисты добровольно подвергают себя кастрации, чтобы начать наконец спокойную жизнь. Ну вот и эти одержимые нравственностью одиночки тоже желают задушить в себе мораль с помощью какого-нибудь совершенно зверского поступка. А то, что они себя при этом спасителями человечества воображают — это ведь, кстати, тоже от их дурацкого морального инстинкта идёт. Ну не могут они, понимаешь ли, ни ограбить, ни убить без оглядки на какую-то высшую идею. Эх, не судьба им, видно, от своей нравственности освободиться! Как говорится, что написано пером, того не вырубишь и топором. Увы!..

Раскольников вскочил с места и проговорил прерывающимся от волнения голосом:

— Если ты... если ты что-то знаешь, то так прямо и... скажи.

— Да я же и так тебе всё говорю, — наивно удивился МК. — Все свои мысли во всех подробностях описываю. Душу, можно сказать, перед тобой наизнанку выворачиваю. А вот ты, Родион, сам-то, по-моему, чего-то не договариваешь. А зря. Я ведь тебе не враг: может, даже совет какой дать смогу. Так что давай, выкладывай начистоту, что там у тебя накопилось. 

— Что у меня накопилось? — в отчаянье воскликнул Раскольников. — Ты — идиот, вот что у меня накопилось! — произнеся эти слова, он почему-то почувствовал желание разрыдаться и с трудом сдержал себя. 

— А я думал, ты что-нибудь более интересное расскажешь, — пожал плечами МК, по-видимому, совсем не рассердившись и даже не удивившись. 

— Ничего я тебе не расскажу, и не надейся! — бросил Раскольников и, выбежав в коридор, начал дёргать за ручку входной двери.

— Да подожди ты, — нагнал его МК. — Дай я тебя открою. С моим замком не так уж легко разобраться... Или нет, не открою. Посиди-ка ты у меня ещё немного, — прибавил он вдруг с наглой улыбкой. 

Доведённый до ярости Раскольников со всей силы пнул дверь ногой. 

— Ну-ну-ну, — развёл руками МК. — Пошутить уже что ли нельзя? Открою, конечно, открою. Я же не враг своей двери, в конце концов, — он действительно, щёлкнув замком, выпустил Родиона из квартиры.

Раскольников тут же понёсся вниз по лестнице, два раза так споткнувшись на ступеньках, что чуть было не сломал себе шею.

— Счастливого пути! — насмешливо бросил ему вслед МК, вышедший проводить его на лестничную площадку.

Выбежав из парадного, Раскольников несколько секунд наслаждался чувством, что нечто ужасно неприятное и бесконечно жестокое по отношению к нему только что осталось позади. Однако его почти сразу же снова охватило беспокойство, даже не беспокойство, а отчаянная тревога.

"Знает МК или не знает? — напряжённо раздумывал он, шагая по направлению к метро. — Если знает, то почему в милицию не бежит, почему такую канитель разводит?.. Ах нет, откуда же ему знать? Ясновидящий он, что ли? Нет, он просто поиздеваться надо мной хочет, вот и всё... Однако, как же это ему в голову пришло именно так издеваться? Что-то он всё-таки должен знать, это точно. Но что? И откуда?"

Раскольников почувствовал, что дай он сейчас волю своим догадкам, сомнениям и страхам, они тут же задушат его, навалившись всей своей тяжестью с самых разных сторон. Поэтому Родион, следуя элементарному инстинкту самосохранения, попытался подумать о каком-нибудь совершенно другом предмете, и он сам удивился, как легко нашёлся теперь этот предмет и как посветлело у него на душе, когда его мысли обратились к этому милому предмету. Конечно же речь шла о Сонечке...

Добравшись до станции метро он первым делом зашёл в телефонную будку и набрал Сонин номер. К телефону подошла какая-то старушка.

— Соню Мармеладову позовите, пожалуйста, — проговорил Родион, едва сдерживая взволнованное биение сердца.

— Сейчас, — неприветливо бросила старушка.

И через несколько секунд в трубке послышался нежный голосок Сонечки:

— Да, я слушаю.

— Это я, — выдохнул Раскольников в трубку.

— Кто вы? — не поняла Сонечка.

— Я, Родион Раскольников. Вчера, помнишь?

— А, ну конечно помню, — Сонин голос стал ещё более нежным и тёплым. — Привет! А я думала, ты не позвонишь, — она тихо засмеялась от радости.

— Как же не позвоню? — возмутился Родион. — Я сегодня всё утро пытался дозвониться. Никто не подходил.

— Странно, — грустно вздохнула Соня. — Наверное, вахтёрша куда-то отошла.

— Какая вахтёрша?

— Ну в общежитии, — ещё более грустно проговорила Соня. — Я же там живу.

"Ах да, — подумал Раскольников, — она всё про своё общежитие. Думает, я не знаю, её истории. Ну да ладно..."

— Соня, — сказал он решительно, — мне срочно надо тебя видеть.

— Срочно? — словно пропела Соня в какой-то задумчивости.

— Да. Понимаешь... у меня большие проблемы... Впрочем, это ерунда и не в этом совсем дело... Просто хочу тебя видеть, понимаешь?

— Понимаю, прекрасно понимаю, — почти прошептала Соня.

— Ну тогда давай встретимся. Когда ты можешь?

— Хоть сейчас, — послышалось на другом конце провода.

— Давай я к тебе зайду. Скажи адрес!

— Нет-нет, — немного испуганно проговорила Соня. — Давай лучше через час напротив ДЛТ. Сможешь?

— Ну конечно, смогу! — воскликнул Раскольников и, опустив трубку на рычаг, ощутил такую удивительную лёгкость, будто его тело окунули в ванну, наполненную блаженством.

Глава седьмая. В лоджиях Рафаэля

На пляже возле Петропавловской крепости царила обычная полуленивая-полуоживлённая атмосфера. С одной стороны, отдыхающие перед высокой крепостной стеной старались ни на минуту не забывать, что они именно отдыхают и потому лежали в подчёркнуто расслабленных позах, небрежно покуривали сигареты и как бы нехотя перекидывались в картишки. С другой стороны, они также прекрасно помнили, что отдохнуть — и даже намного лучше — можно было бы и в любом другом месте и что они, тем не менее, не случайно пришли именно сюда, а не легли на лужайку в каком-нибудь полудиком парке. То есть почти всех загорающих в этом историческом центре Петербурга объединяло желание быть на виду и, одновременно, видеть, как можно больше. А посмотреть, действительно, было на что: ведь именно здесь регулярно проходили тест на неотразимость мускулы начинающих шварцнеггеров, именно здесь мелькали первые в Ленинграде девушки, обходившиеся без верхней части купальника, именно сюда приходили люди, израсходовавшие огромную сумму денег на новые плавки.

И только два человека, отдыхающие одним прекрасным утром на этом примечательном во всех отношениях пляже, не принимали участия во всеобщем рынке тщеславия, так как внимание каждого из них было полностью приковано лишь к одному единственному объекту: Дуня, которая лёжа на разостланном у самой воды цветном полотенце, с сосредоточенным лицом погрузилась в какую-то книжку, изредка записывая что-то карандашиком в лежавшую перед ней тетрадку, и Разумихин, расположившийся рядом и не отрывающий от Дуни восхищённого взгляда. То и дело он проводил кончиком пальца по её загорелой спине или осторожно целовал её в локоть.

— С тобой невозможно, — пожаловалась Дуня, не отрывая взгляда от книги. — Не отвлекай!

— Ишь чего захотела! — насмешливо проговорил Разумихин. — Сама-то ты меня отвлекаешь, да ещё как! — он чмокнул её между лопаток.

— Ты же всё равно ничем не занят, — пожала плечами Дуня, не поворачивая к нему головы.

— Заняться-то мне есть чем, — возразил Разумихин, — была бы охота. Посмотри, какая красота вокруг: Зимний дворец, Стрелка Васильевского острова, и вообще "мосты повисли над водами..." Но моя Дунечка затмевает всё, весь город, всю Вселенную... Скажи, что ты меня любишь, — потребовал он, теребя шнурок её купальника.

— Я же говорила тебе это сегодня уже сто раз, — с деланной строгостью сказала Дуня, снова записывая что-то в тетрадку.

— Не сто раз, а только два, — поправил её Разумихин.

— Ах так? — Дуня, с трудом сдерживая улыбку, развернулась к нему. — Если будешь вести такой точный учёт, то я вообще больше ни разу не скажу. Понял? 

Дуня лукаво взглянула на него и улыбнулась. Воспользовавшись тем, что она наконец отвлеклась от книги, Разумихин притянул её к себе и поцеловал в губы. Дуня, не в силах больше сдерживаться, с радостным возгласом обняла его за шею и спрятала своё лицо у него на плече. Разумихин чувствовал, как её трепещущие ресницы щекочут ему кожу.

— Я так счастлива с тобой, — прошептала она.

— И я тоже, — проговорил Разумихин в некоторой задумчивости. — Только...

— Что "только"? — Дуня подняла на него глаза.

— Ты сама знаешь.

— Ты о Лужине?

— О ком же ещё?

Дуня, нахмурив брови, отодвинулась от Разумихина.

— Мы же всё это обсудили раз и навсегда, — сказала она с упрёком. — Я же тебе сказала, что с Лужиным я ничего менять не хочу и не буду. Так ведь?

— Так, — Разумихин со вздохом опустил глаза.

— И я даже объяснила почему. Верно ведь?

— Верно...

— И ты согласился со мной?

— Согласился...

— Ну так в чём же теперь дело? — Дуня посмотрела на него с риторическим вопросом во взгляде.

Разумихин ничего не ответил.

— Так что давай закроем эту тему, — предложила Дуня, принимаясь за свою книгу. — Ах, кстати, — сказала она вдруг уже совсем другим, весёлым тоном, снова разворачиваясь к нему, — я тебе говорила, как Марфа Петровна среагировала на мою новую причёску?

— Нет, — проговорил Разумихин, который был теперь занят тем, что задумчиво передвигал перед собой палочкой валявшиеся в песке камешки.

— Она была просто в шоке. Да, в настоящем шоке! — оживлённо рассказывала Дуня. — Сначала даже не поверила своим глазам. А Свидригайлов, представляешь, когда случайно столкнулся со мной у них в коридоре, то остановился и, знаешь, так глубоко-глубоко вздохнул, вроде как с сожалением. Но сказать что-либо не решился из-за Марфы Петровны. Она его теперь в отношении меня действительно, вроде, неплохо выдрессировала. А ещё Марфа Петровна сказала, что Лужин ужасно расстроится, когда увидит. А он, кстати, по-моему, совсем и не расстроился, сказал даже, что ему стрижка нравится, только эти пёстрые полосы ни к чему... Ты знаешь, Дима, я их на свадьбу всё равно, наверное, закрашу, если сами не сотрутся...

— Ну что там пишут? — Разумихин ткнул пальцем в Дунину книгу, видимо желая переменить тему.

— Да там уже всё давно написали, — усмехнулась Дуня. — Это я вот сейчас мучаюсь — не знаю, что написать, — она кивнула на свою тетрадку.

— А что там у тебя такое? — поинтересовался Разумихин.

— Работа для курса художественного перевода.

— Какая работа, Дуняша, опомнись? Сейчас же каникулы! — сказал Разумихин, переворачиваясь на спину.

— Да, вот именно — каникулы, каникулы в аду, — засмеялась Дуня.

— Что это ещё такое? — удивился Разумихин.

— Так просто называется одно из произведений того писателя, которого я сейчас как раз перевожу. Вот, посмотри, — Дуня подняла свою книжку к глазам лежащего на спине Разумихина.

— Ах, всё понятно. Так бы сразу и говорила... А теперь, Дунечка, кончай издеваться. Ты же знаешь, что я ни слова не понимаю по-французски. Говори уже — что за книжка.

— Ну имя-то автора ты прочитать можешь? Артюр Рембо.

— Кто же знал, что он в оригинале так пишется? Французам почему-то требуется в два раза больше букв... Рембо же ведь, вроде, поэт. Ты стихи переводишь что ли?

— Вообще-то у него и проза есть, хотя бы те же "Каникулы в аду", но в данный момент я действительно над стихами сижу. Не думала даже, что это так сложно. Наверное, у меня никогда не получится. В принципе, это что-то вроде внеклассного задания. Но всё равно обидно, если не справлюсь...

— Ну так выбери себе что-нибудь другое для перевода, — предложил Разумихин. — Нельзя что ли?

— Можно, но мне бы, если честно, не хотелось, — поморщилась Дуня. — Во-первых, я обожаю Рембо, во-вторых, именно то стихотворение, над котором я сейчас мучаюсь, мне как-то в душу запало, ну а в-третьих, я терпеть не могу отступать, если уж за что-то взялась... Ой, подожди-подожди — у меня идея, — Дуня поспешно стала записывать что-то карандашом в свою тетрадку.

— Ну что? — спросил Разумихин через несколько минут, увидев, что Дуня прекратила писать и теперь, покусывая карандаш, сосредоточенно перечитывает написанное.

— Вот смотри, что получилось, — сказала она, протягивая тетрадку Разумихину. — Это первая строфа, ну и последняя тоже, то есть как бы лейтмотив, который через всё стихотворение проходит...

Разумихин приблизил тетрадь к глазам и прочитал вслух:

Вы и не заметили,

Как угас мой пыл.

Ради добродетели

Я себя сгубил.

Ах, скорей настал бы час,

Когда любовь обнимет нас.

— Красиво звучит, но немного непонятно, — признался он.

— Ах, что же тут непонятного? — возмутилась Дуня. — Человек смирил свои страсти в угоду добродетели в христианском смысле этого слова, и вот жалеет об этом, понимая, что погубил таким образом свою личность. Теперь ему осталась только надежда на скорейший приход царства всеобщей гармонии и любви, которое обещано в Библии. Но оно не приходит. Бог заставил его обуздать самые горячие порывы души, самые страстные желания и не дал ничего взамен. Теперь понимаешь?

Разумихин ещё раз перечитал написанные Дуней строки.

— "Ради добродетели я себя сгубил", — повторил он в задумчивости. — Значит, ты считаешь, что мы не должны подавлять свои желания ради какой-либо высшей цели?

— Не я так считаю, а Рембо, — немного смущённо проговорила Дуня, забирая тетрадку у Разумихина из рук. — И то, знаешь, это стихотворение можно по-разному интерпретировать...

— А всё-таки Рембо прав, — проговорил Разумихин. — Как бы потом у разбитого корыта не остаться со всей этой дурацкой самодисциплиной и целеустремлённостью.

— Ах, Дима, — упрекнула его Дуня, — нельзя же всё так буквально на жизнь переводить. Человеку необходимо к чему-то стремиться, а для этого волей-неволей приходится идти на уступки. И если хочешь знать: на мой взгляд, лучше поступиться чувствами, чем принципами.

— Жаль, — едва слышно сказал Разумихин.

— Ой, смотри, — Дуня закинула голову наверх, потому что над ними только что со свистом пролетел волейбольный мяч.

Они огляделись и увидели, что по обеим сторонам от них два загорелых парня в узких плавках устроили партию в пляжный волейбол.

— Больше, конечно, некуда было встать, — заметил Разумихин, обращаясь к Дуне. — Могли бы прямо на нашей подстилке и расположиться. Зачем же так скромненько?

В это время один из играющих театрально подпрыгнул вверх, выставив вперёд мускулистую грудь, и отбил кулаком мяч так, что тот практически со скоростью ветра пролетел прямо у виска Разумихина.

— Может, перейдём в другое место? — предложил он Дуне.

— Ещё чего? — сказала она с подчёркнутым равнодушием, снова укладываясь поудобнее на живот. — Пусть сами уходят.

Несколько минут они лежали молча, не в силах сконцентрироваться на чём-нибудь другом, кроме ежесекундно свистящего над ними мяча.

— Ну хватит, Дуня, — сказал наконец Разумихин. — Они не уйдут. Это же не люди, это просто прыгающие машины.

— Нет! Почему это мы должны им уступить? — опять не согласилась Дуня, надув губки.

— Ах, Дуняша, — вздохнул Разумихин, — ты начинаешь мне напоминать Родиона, и очень сильно.

— Ну и что? Всё равно не уйду, — настаивала она.

В эту секунду мяч приземлился прямо у неё перед носом, подмяв под себя книжку Рембо вместе с тетрадкой.

— Это ещё что?! — воскликнула Дуня, покраснев от гнева. — Сейчас я им покажу!

Она поднялась с подстилки и пнула мяч ногой с такой силой, что тот, отлетев довольно далеко от берега, свалился в мутную Неву, в которой уже давно никто не решался купаться.

— Ну вот и всё! — Дуня снова легла на своё место.

Но прежде, чем она успела как следует насладиться заслуженным триумфом, над ней возникли мускулистые фигуры обоих игроков с пасмурными лицами, не предвещавшими ничего доброго.

— Совсем обалдела что ль? — сказал один из них. — Щас тя туда закинем.

— Попробуйте! — ответила Дуня недрогнувшим голосом.

Волейболисты переглянулись, и после секундного колебания один из них наклонился к Дуне и попытался схватить её за руку. Дуня, взвизгнув, отпрянула назад.

— Всё, ребята, — Разумихин попытался сделать хорошую мину при плохой игре, — вы себе купите потом другой мяч, хорошо? Вы и так уже неплохо поиграли.

— А эт щё кто? — спросил один из волейболистов. — В морду захотел? Ща устроим!

Но Разумихин, по-видимому, совсем не хотел "в морду", а, напротив, желал всеми силами избежать этой печальной участи.

— Пойдём скорее, Дуня! — сказал он, поспешно собирая вещи.

Дуня на сей раз не заставила себя долго уговаривать. Схватив книжку с тетрадью и пытаясь на ходу застегнуть босоножки, она решительно зашагала прочь от места злополучной волейбольной игры. Разумихин с одеждой и остальными вещами в руках двинулся вслед за ней. Дуня шла достаточно быстро, но старалась всё-таки по возможности не переходить на бег, чтобы окончательно не опозориться перед обоими волейболистами. Однако Разумихин, поравнявшись с ней, схватил её за руку и, видимо, будучи лучше осведомлён о том, что происходит в данный момент за их спиной, потянул Дуню вперёд:

— Бежим отсюда!

После секунды размышления Дуня подчинилась, и они побежали вдвоём вдоль пляжа, ловко огибая попадавшиеся на пути загорелые фигуры и перепрыгивая через сложенные кучками на песке шмотки. Волейболистам, видимо, совсем не хотелось нестись так далеко за своими жертвами, поэтому, пробежав в среднем темпе ещё метров пятнадцать, они предпочли совсем прекратить преследование. Но Разумихин с Дуней, не решаясь пока почивать на лаврах, продолжали своё бегство и остановились лишь за пределами пляжа, оставив позади голые отдыхающие тела.

— Всё-таки выжили они нас оттуда, — Дуня попыталась нахмуриться, но вместо этого рассмеялась.

— Вот как вознаграждается упрямство! — заметил Разумихин. — "Ради добродетели я себя сгубил..." — процитировал он.

— А это-то тут при чём?

Дуня натянула поверх купальника своё лёгкое, почти прозрачное платье с изображением изящных цветочных орнаментов.

— Ну куда теперь пойдём? — спросила она, повернувшись к Разумихину, который тоже уже успел надеть брюки и футболку.

— Куда хочешь, Дунечка, — он обнял её за талию и нежно поцеловал в шею.

— Ах, мне всё равно, — подёрнула плечами Дуня, — лишь бы не домой.

— А я думал, нам и дома неплохо, — хитро прищурился Разумихин.

— Конечно, неплохо, — Дуня потрепала его по щеке. — Но сейчас я не могу... не хочу... — проговорила она задумчиво. — Знаешь, в последнее время мне будто хочется куда-то вырваться. Это трудно объяснить, но мне тоскливо дома: и у себя, и у тебя, и у Марфы Петровны, и у Лужина, конечно, тоже... Меня тянет быть среди людей и в то же время хочется убежать от всех далеко-далеко...

— Но не от меня ведь? — спросил Разумихин, опуская глаза.

— Иногда и от тебя, — проговорила Дуня и, стараясь не смотреть на Разумихина, сделала несколько шагов вперёд. — Но это только потому, — прибавила она, — что мне слишком хорошо с тобой и я знаю: такое счастье не может продолжаться долго... Слушай, — перебила она уже значительно более бодрым голосом открывшего было рот Разумихина, — может сходим в Эрмитаж? А? Я там сто лет уже не была... Да-да, в Эрмитаж, — она решительно потянула его за руку. — Я ещё когда маленькая была, у меня там все заботы каким-то чудесным образом сразу исчезали. Сейчас тоже должно подействовать. Пошли!

Они обогнули набережную и вышли к стрелке Васильевского острова.

— Вот так штука! — воскликнул Разумихин. — Я иду по самому красивому в мире городу и веду за руку самую красивую в мире девушку!

— Ты восхищаешься городом как-то так, по-казённому, как все приезжие, — холодно заметила Дуня, — сразу видно, что ты здесь чужой.

Они перешли через мост Лейтенанта Шмидта и направились к входу в музей. У крыльца толпились туристические группы из-за границы, состоящие в основном из старичков и старушек с фотоаппаратами в руках. Немного растерянно глядели туристы по сторонам, то ли придавленные великолепием северной столицы, то ли и вовсе не понимая, в чём именно состоит это хвалёное великолепие.

— Sorry, — попытался Разумихин осторожно пробраться между иноземными старичками, — would you please let me...

Но Дуня бесцеремонно, почти грубо отодвигая с дороги престарелых туристов, уже поднималась по лестнице к главному входу.

— Ну что ты там застрял? — обратилась она к Разумихину, заходя вовнутрь.

"Что же это с ней сегодня такое случилось?" — подумал Разумихин, поспевая следом и попутно извиняясь перед иностранными гостями, потиравшими теперь ушибленные бока, за Дунину бестактность.

Пока они стояли в очереди за билетами, Дуня хмурилась и не говорила ни слова. Но как только, миновав контролёршу, они оказались у подножия парадной лестницы, её пасмурное настроение перешло в какой-то эйфорический восторг.

— Нет, ты посмотри, посмотри, — толкала она в бок Разумихина. — Я же в пять лет сюда в первый раз пришла и сразу обалдела! Нет, тебе всё равно не понять!

Не обращая больше внимания на своего спутника, Дуня взбежала вверх по мраморным ступенькам и, задрав голову, стала рассматривать роспись на потолке.

— Ах, у меня сейчас закружится голова от этого великолепия! — воскликнула она, падая в объятия подоспевшего Разумихина.

— Не обниматься! Здесь музей! — услышали они голос возникшей откуда-то старушки в зелёной униформе.

— Только её нам для полного счастья и не хватало, — Дуня бросила злобный взгляд на музейную служительницу и, решительно развернувшись, перешагнула порог зала, к которому вела лестница.

Разумихину не хотелось расстаться со старушкой во взаимной вражде, и он попытался как-то сгладить ситуацию.

— А почему, собственно, в музее нельзя обниматься? — спросил он старушку полушутливым тоном.

— А потому, — сказала она, сохраняя более чем строгий вид, — что здесь представлены национальные сокровища. Их надо уважать.

— А что, вы думаете, здесь раньше цари не обнимались и не целовались что ли? — спросил Разумихин старушку.

— То раньше, а теперь музей, и надо уважать, — настаивала старушка.

Убедившись, что ни его шарм, ни веские аргументы не способны произвести ни малейшего впечатления на непреклонную служительницу, Разумихин поспешил вслед за Дуней.

В парадных залах дворца демонстрировалась выставка современного искусства из собраний какого-то западного музея, поэтому между мраморными, отделанными золотом колоннами были расставлены фанерные стенды, на которых висели всевозможные экспонаты. Дуня как раз стояла перед одним, видимо, особо ценным и оттого заключённым в витрину объектом, представлявшим из себя два вывернутых наизнанку противогаза. Роскошная дворцовая люстра отражалась в витринном стекле десятками трепетных огоньков, придавая экспонату некий торжественный, почти праздничный ореол и делая его чем-то похожим на подарок под новогодней ёлкой, освещённый нарядной гирляндой. 

— Ужас! — проговорила Дуня, качая головой и не отрывая изумлённого взгляда от витрины, когда Разумихин подошёл к ней. — Противогазы в Эрмитаже! Боже, как можно было до такого дойти!

— Хм, — Разумихин наклонился, читая табличку с именем автора и названием объекта, — Джек Смит, "Человечность №5"... Видимо, что-то в этом есть, просто стиль такой своеобразный. Поп-арт, вроде, называется: художник берёт обыденные объекты, создаёт из них неожиданные комбинации и выставляет потом в музее к удивлению публики, которой по этому поводу должны приходить на ум всякие абстрактные ассоциации.

Дуня ничего не ответила и будто в каком-то оцепенении передвинулась к следующему экспонату, который, судя по табличке, также был произведён на свет умелыми руками Джека Смита и состоял из подвешенного вниз лезвием топора, обмотанного серпантинными ленточками. Вся эта композиция называлась "Праздник кончился". Прочитав название, Дуня вскрикнула и прижала руки к груди.

— Что с тобой? — забеспокоился Разумихин.

— Я больше не могу! — воскликнула Дуня. — Мне и так в последнее время всякие кошмары мерещатся, а тут ещё этот дурацкий топор...

— Ну и что, что топор? — не понял Разумихин.

— А тот случай на канале Грибоедова две недели назад? — почти капризно заявила Дуня. — А статья МК "Праздник топора"? Не помнишь что ли? 

— Ах вот ты про что? — сообразил Разумихин. — Поверь, Дунечка, бояться тут абсолютно нечего. Я слышал, что того убийцу уже давно поймали.

— Поймали? Как бы не так! Вон МК везде бегает и рассказывает, что тот, кого поймали, вовсе не убийца, а убийца пока преспокойно на свободе гуляет. Вот так. Он уже, говорят, и статейку новую об этом готовит.

— Ну ты же знаешь МК, — Разумихин попытался успокоить Дуню. — Жажда сенсации и больше ничего. Это же их журналистский хлеб: если они людей пугать не будут, то никто их статьи читать не станет. Зачем вообще газету покупать, если ничего особенного не происходит? Вот они и раздувают любую мелочь до невероятных размеров, а ты клюёшь на их хитрости. Поверь, Дуня, милиции, наверняка, виднее...

Но Дуня уже решительно взяла его за руку и потянула за собой прочь от внушавшего ей ужас экспоната:

— Пойдём, пойдём скорее с этой дурацкой выставки.

Проходя через следующий зал, в котором находилось продолжение всё той же экспозиции, они увидели стоявший где-то в уголке раскрашенный зелёной краской унитаз, носивший название "Terra incognita". Заинтересованные посетители с любопытством рассматривали приехавший из-за рубежа объект, пытались заглянуть вовнутрь, записывали что-то в блокнотики.

— О Господи! — воскликнула Дуня, ускоряя шаг. — Рассказывают, что фашисты во время войны устраивали в царских дворцах конюшни, а мы вот теперь сами из них почти что туалет делаем.

Разумихин хотел по этому поводу что-то заметить, но понял, что Дуне сейчас лучше не возражать, и потому продолжал покорно следовать за ней по вместившим в себя заморскую экспозицию дворцовым интерьерам. Миновав на всякий случай ещё несколько залов, нетронутых зарубежной выставкой, и убедившись наконец, что они находятся в полной безопасности и никакие зелёные унитазы больше не попадутся им на пути, Дуня с Разумихиным остановились, чтобы перевести дух.

— Куда теперь? — спросил Разумихин.

— Дай сообразить, — проговорила Дуня, рассматривая разноцветную схему расположения эрмитажных залов, перед которой они как раз оказались. — Если мы пойдём направо и перейдём вот через этот коридор, то попадём как раз к лоджиям Рафаэля. Я ещё в детстве туда всегда в первую очередь бежала.

И Дуня, чьё лицо снова приняло вдохновенно-восторженное выражение, заспешила в выбранном ею направлении. Разумихин едва поспевал за ней, ориентируясь на её украшенное цветочным узором платье, мелькавшее словно быстрый солнечный зайчик то тут, то там между не спеша тянущимися из зала в зал посетителями. Ещё прежде, чем они достигли так боготворимые Дуней лоджии, Разумихину неожиданно пришла в голову мысль: а что, если нарочно упустить Дуню из виду, притвориться, что потерялся, а потом пойти домой, взять уже приготовленную на столе книжку Шопенгауэра, углубиться в чтение и забыть навсегда этот лакомый кусочек, за которым он уже две недели бегает, высунув язык, как собачонка, прыгая от радости, если ему дозволяется хоть слегка насладиться соблазнительным ароматом и без малейшей надежды насытить свой голод. Но Разумихин тут же отогнал от себя подобные размышления.

"Я люблю Дуню в конце концов, — подумал он, — и подло бросать её именно сейчас, когда ей совершенно явно требуется помощь и моральная поддержка", — и он прибавил шаг.

Наконец они очутились в лоджиях, то есть в довольно длинной галерее, расписанной фресками по образцу тех, какими украсил некогда Рафаэль один из ватиканских палаццо. Фрески, изображавшие изящные орнаменты, удивительно гармонировали с узором на Дунином платье, так, что она сама выглядела в этом окружении как часть интерьера.

В лоджиях не было ни души. Посетители, забредшие в эту часть дворца, время от времени заглядывали вовнутрь галереи, но, убедившись, что там нет ни картин, ни скульптур спешили в другие залы, чтобы успеть посмотреть хотя бы самое важное. Так что Дуня с Разумихиным могли в одиночестве и полной тишине наслаждаться стенными росписями, прогуливаясь рука об руку под отделанными золотом сводами.

— Среди такой красоты, — сказала Дуня вполголоса, — среди всех этих до мелочи продуманных и во всех тонкостях выписанных деталей особенно остро осознаёшь собственное несовершенство...

— Несовершенство? — удивился Разумихин, покосившись на Дуню. — О чём ты? На свете нет женщины совершеннее тебя.

— Я не о внешности говорю, — сказала Дуня, останавливаясь перед одним из высоких зеркал, украшавших стены галереи. — Тут дело в другом. Понимаешь, Дима, мне кажется, что вообще ужасно трудно внутренне соответствовать тем идеалам, которые нам демонстрирует искусство. Вот я, например, столько романов, столько стихов о любви прочитала, но где же она в жизни, та страстная и всепоглощающая любовь, ради которой жертвуешь всем? И Рафаэль ведь, когда эти фрески в Ватикане рисовал и сценки из Нового Завета потрясающей красоты узорами окаймлял, именно на такого зрителя ориентировался — способного на сильные чувства, будь то к человеку, будь то к Богу. А я, видимо, так никогда и не попаду в царство сгорающих от любви... "Ах, скорей настал бы час, когда любовь обнимет нас", — задумчиво процитировала она из переведённого ею этим утром стихотворения.

— Что ты говоришь, Дуня? — голос Разумихина дрожал. — Да разве у нас — это не любовь?

— Любовь, ну конечно любовь, — Дуня поспешно развернулась к нему. — Я сказала тебе, что люблю тебя, и это правда, чистая правда, — она подняла на Разумихина взволнованный взгляд. — Но со страстью моя любовь к тебе не имеет ничего общего. Это тихая, спокойная, уравновешенная любовь, — Дуня почему-то всхлипнула. — Мне просто хорошо с тобой и плохо без тебя — вот и всё, — на её ресницах заблестели слёзы.

— Разве этого мало? — спросил Разумихин, глядя в натёртый до блеска паркетный пол.

— Мало, — прошептала Дуня. — Мне мало, — она вдруг обхватила Разумихина за шею.

Он хотел было отстраниться, но Дуня горячо прижала свои губы к его рту, и Разумихин, не в силах устоять, ответил на её поцелуй. Ни разу ещё не целовала она его так самозабвенно, и ему показалось, что земля уходит у него из-под ног, когда он облизывал Дунин язычок, покорно предоставленный в его полное распоряжение.

Неизвестно, сколько времени продолжались бы ещё эти взаимные излияния нежности, если бы взгляд Разумихина случайно не скользнул по поверхности зеркала, возле которого они как раз стояли и не различил в нём две фигуры, приближающиеся к ним с противоположного конца галереи. Отпрянув от Дуни, Разумихин присмотрелся к вновьприбывшим, и каково же было его удивление, когда он узнал в одном из них Раскольникова. Рядом с ним шла невысокого роста девочка в розовых брюках и зелёной, расшитой крестиком блузке. Дуня уже тоже заметила новых посетителей, но не могла от удивления произнести ни слова и лишь широко раскрытыми глазами наблюдала за приближающейся парочкой. Раскольников, казалось, ещё издали обратил внимание на Дуню с Разумихиным, потому что его лицо имело теперь какое-то напряжённое выражение и взгляд был прикован к тому месту, где стояли его сестра и бывший приятель, только что выпустившие друг друга из объятий. Поравнявшись с ними, он остановился и, зло усмехнувшись, проговорил сквозь зубы:

— Ну что ж, Разумихин, поздравляю. Так держать! Бери от жизни всё, пока дают.

Сопровождавшая Раскольникова девочка, встревоженно потянула его за рукав, но он даже не оглянулся на неё.

— Знаешь что? — Разумихин резко развернулся к нему, — либо ты сейчас же пойдёшь дальше туда, куда шёл, либо...

— Не надо, Дима! — отодвинув Разумихина, Дуня встала между ним и братом. —Послушай, Родион, мне необходимо с тобой поговорить. Ах, я так рада, что тебя встретила, — залепетала она срывающимся голосом.

— Что это ещё такое? — спросил Родион, дотрагиваясь руками до её волос. — Кто тебе это уродство на голове сделал?

— Я тебе потом объясню. А сейчас послушай... — она умоляюще приложила руки к груди. 

— Не надо мне ничего объяснять, — отмахнулся Раскольников. — Слушать я тебя тоже больше не хочу. Пойдём, Соня, — он подтолкнул под локоть свою спутницу.

Сделав несколько шагов, Родион снова обернулся к сестре, чьё лицо выражало теперь безнадёжное отчаянье.

— Да, я хотел сказать, что тогда на вечеринке сорвался. Больше такого не повторится — развлекайся, с кем хочешь. Меня это не касается!

— Родион, не уходи, постой, — взмолилась Дуня, чуть не плача.

— Дуня, прекрати, — Разумихин попытался взять её за руку. — Имей в конце концов гордость, — прошептал он ей на ухо и сам тут же удивился, что вынужден был сказать подобное именно этой девушке.

Но Дуня сама уже опомнилась. Резко повернувшись спиной к удаляющемуся Раскольникову, она взяла под руку Разумихина и направилась с ним в противоположный конец галереи.

— Кто это был? — поинтересовалась Соня у Раскольникова, когда они наконец покинули злополучные лоджии. — Неужели твоя девушка? — спросила она обеспокоенно, увидев, что Родион хмурится и отворачивается вместо того, чтобы дать ей разъяснения.

— Слава Богу только сестра, — бросил Раскольников. — Если б у меня была такая девушка, я бы повесился.

— Почему? — наивно удивилась Соня. — Она же настоящая красавица!

— Видела того типа, с которым она целовалась? — спросил он, игнорируя Сонечкино последнее замечание.

— Ну и что? Почему бы ей с кем-нибудь не целоваться?

— Да хоть бы потому, что у неё есть жених. Старый, уродливый, полный идиот, но всё же жених.

— А зачем же она за него выходит?

— Из-за денег, из-за квартиры и из-за прочей ерунды. Короче, то, что она продаёт себя, уже достаточно скверно. Но то, что она к тому же раздаёт себя направо и налево всем желающим — это просто отвратительно.

Соня покраснела.

— По-моему, — проговорила она, — всё совсем наоборот: да, продавать себя и вправду, пожалуй, большое зло, но отдаваться мужчине, или даже нескольким подряд, из любви — это, думаю, невозможно осудить.

— Что ты говоришь? — Раскольников даже остановился от удивления. — У тебя на этот счёт всё равно ещё очень детские, романтические представления, — но он тут же прикусил язык, вспомнив о той тайне, которую скрывала от него Сонечка, и сам лишь постепенно свыкаясь с мыслью, что стоящая перед ним девочка в действительности проститутка в самом профессиональном смысле этого слова. — Ерунда это всё, — сказал он наконец, прибавляя шаг, чтобы скрыть своё смущение. — По крайней мере Дуня не любит никого, кроме себя: я-то её знаю. Она вообще не способна ни на какие человеческие чувства.

— Ты не прав, Родион, — возразила Соня. — Тебя-то она любит, это сразу видно. Она так искренне просила тебя остаться, а ты так жестоко обошёлся с ней.

— Я ещё слишком мягко с ней обошёлся, — заверил её Раскольников. — Всю жизнь Дуня задирала передо мной нос, воображая себе, что я ни по каким параметрам не могу сравниться с её высокой особой. А теперь она вдруг вообразила меня в виде великого учёного с блестящим будущим, которое сама тут же и присочинила, хотя я ей никакого повода к подобным далекоидущим планам не давал. От такого "гениального" братика она, конечно, уже не может отказаться и пытается вовремя пристроиться к нему, чтобы успеть погреться в лучах его грядущей славы. Вот и вся её любовь ко мне! Это же абсолютно Дунечкиному характеру соответствует. Если дать ей овчарку и пообещать медаль за участие в конкурсе на самую комнатную собачку, Дуня, не задумываясь, начнёт натягивать чепчик на несчастного пса. И тоже, разумеется, скажет, что любит его и желает ему исключительно самого наилучшего. Как только дело касается её тщеславия, она готова на любые жертвы.

— И всё-таки, — заметила Соня, вздохнув, — она твоя сестра, и ты должен попытаться её понять и простить.

— Напрощался уже — хватит! — отрезал Раскольников.

— О! — воскликнула вдруг Соня, чьё внимание в эту секунду было привлечено одной из картин, хранящейся под стеклом в причудливой резной рамке. — Я её где-то уже видела!

— Наверняка на какой-нибудь репродукции, — предположил Раскольников, тоже останавливаясь перед картиной. — Это же знаменитая "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи.

— Так Леонардо да Винчи или Бенуа? — не поняла Соня.

— Обоих, — усмехнулся Раскольников, — то есть нарисовал её Леонардо, а принадлежала она семье Бенуа. Вот теперь её так и называют, чтобы от других мадонн отличать.

— Её, по-моему, и так ни с какими другими не спутаешь, — восторженно проговорила Соня, пытаясь встать таким образом, чтобы стекло, под которое была заключена мадонна, не отсвечивало от проникающих через окно солнечных лучей. — Посмотри, какое у неё счастливое выражение лица, а малыш — так это просто прелесть!

— Не знаю, — скептически заметил Родион, — мне она лично всё время немного глуповатой казалась. У неё на руках сидит будущий Спаситель мира, а она улыбается как дурочка и протягивает ему какую-то дурацкую травинку. Что он, кролик что ли?

— Ну как ты не понимаешь?! — возмутилась Соня. — Она же просто сама ещё почти ребёнок, вот и радуется искренне своему материнскому счастью. А в руках у неё, между прочим, не травинка, а цветочек, такой же нежный и едва распустившийся, как она сама.

— Ну да, да, — согласился Раскольников, — Леонардо наверняка что-то подобное имел в виду. Но, по-моему, всё же такой "едва распустившейся" матери нельзя доверять ребёнка. Она его в лучшем случае как игрушку использовать будет, а дети — вещь, на самом деле, серьёзная.

Но Соня, уже едва ли слушая его, продолжала восхищённо разглядывать мадонну со всех сторон и даже пару раз дотронулась рукой до резной рамки, словно проверяя, существует ли картина на самом деле, или это всего лишь неуловимый мираж, состоящий из бесплотных поэтических фантазий, а не из прозаических молекул.

— Ну пойдём дальше, — заторопил её Родион, — я тебе ещё кое-что хотел показать.

— Пойдём-пойдём, — согласилась Соня со вздохом сожаления, но тут же снова развеселилась и, забегая вперёд Раскольникова, проехалась несколько раз по блестящему паркету, скользящему под её туфлями.

Наблюдая за ней, Раскольников не мог сдержать улыбку. Вот уже вторую неделю он почти ежедневно встречался с этой девочкой, всё больше и больше поддаваясь очарованию её весёлой непосредственности, сочетавшейся с какой-то особой полунаивной житейской мудростью. С ней он почти полностью забывал свои проблемы. В то же время — и это пришло Раскольникову в голову только сейчас — её собственные проблемы он также полностью выпустил из поля зрения, благо Сонечка ни разу даже словом о них не обмолвилась. А ведь он знал, прекрасно знал почти с самого начала, что это дочка того несчастного алкоголика Мармеладова, которая по вечерам вынуждена продавать себя на Невском, чтобы хоть как-то материально помочь своей семье. Но Соня до сих пор не открыла ему ни одного печального обстоятельства своей жизни, а сам он никак не мог решиться первым заговорить об этом. Раскольникову иногда приходило в голову, что он, вероятно, просто инстинктивно затягивает окончательное объяснение, так как в глубине души ему больше нравится распределение ролей, при котором он позволяет Сонечке ободрять его своим весёлым нравом вместо того, чтобы самому пытаться разобраться в её запутанной и нелёгкой судьбе.

Когда они, миновав дюжину роскошных залов, переступили порог галереи Героев войны 1812 года, Раскольников остановился, чтобы дать Сонечке как следует оглядеться и полюбоваться впечатлением, которое произведёт на неё это собрание парадных портретов отличившихся полководцев. Соня действительно немного притихла и с какой-то опаской посматривала по сторонам.

— Ну вот, — сказал Раскольников. — Это тебе не какая-нибудь там глупенькая мадонна... Раньше мне этот зал ужасно торжественным казался. Ещё бы! Столько героев висят друг над другом аккуратненькими рядами! Но, знаешь, потом до меня дошло, что они, на самом деле, никакие не герои. В чём состоял их героизм? Заставить солдат идти в бой? Расстрелять, быть может, струсивших и повернувших назад дезертиров? Рукой в белой перчатке водить по карте военных действий, разрабатывая новый план наступления? Но по заслугам и награда: теперь будут они вечно висеть в этой галерее, аккуратно причёсанные, в мундирах с иголочки, заменяя своими одинаковыми лицами стенные драпировки. И никто из посетителей никогда не сможет вспомнить их имён, если, конечно, не поленится подойти поближе и разобрать, что написано на почерневших от времени позолоченных рамках... Вот такой вот урок мужества! — он усмехнулся и, задирая голову, чтобы в полной мере насладиться панорамой героических портретов, не спеша пошёл вдоль галереи. — Настоящий герой, — продолжал он в каком-то упоении, — не поручит всю грязную работу несчастным солдатам, он не побоится испачкать в крови свои белые перчатки, но зато и славу познает он без границ и пределов. Не в модных гостиных будет храниться его портрет, а в сердцах, изнывающих от восторга и преклонения...

Дойдя до конца галереи, Раскольников заметил, что Соня не следует за ним. Он оглянулся и увидел, что она, оставшись далеко позади, присела на бархатную скамеечку и теперь, ожидая его, против обыкновения чересчур задумчиво смотрела перед собой. Родион вернулся к ней и с некоторым упрёком в голосе проговорил:

— Ну что случилось?

— Здесь как-то скучно, — призналась Соня. — Пойдём лучше в другой зал.

— Ничего ты не понимаешь, — обиженно махнул рукой Раскольников.

— Ну не злись, пожалуйста, — Соня дотронулась до его руки. — Знаешь что? Мы тут сегодня с утра ходим и, наверное, оба уже от впечатлений устали. А на улице, между прочим, погода — пальчики оближешь. Может, нам теперь погулять пойти?

— Как хочешь, — пожал плечами Раскольников, который и сам уже не горел особым желанием продолжать осмотр музея.

Прежде чем покинуть Эрмитаж, Соня задержалась возле расположенных у выхода киосков, чтобы купить открытку с репродукцией "Мадонны Бенуа".

— Вот, — сказала Сонечка, весело помахивая открыткой в воздухе. — Ну разве она не прелесть?

Внезапно её взгляд упал на афиши расположенной рядом с сувенирным киоском театральной кассы. Она подошла поближе и в некотором волнении стала рассматривать плакат с фотографией парящего в воздухе танцора в трико и в курточке с блёстками. Под фотографией крупными буквами было написано: "Борис Астафьев. Вечер балета". А дальше чуть помельче: "Кировский театр снова приветствует вышедшую из его стен международную звезду".

— Это... это, — проговорила Соня взволнованно, показывая Раскольникову на плакат. — Это бывший муж Катерины Ивановны, жены моего отца. Он... он в Америку эмигрировал.

— Хм, — Раскольников, который ещё через Мармеладова был прекрасно знаком с этой историей, тоже внимательно присмотрелся к афише. — А теперь что, вернулся?

— Да нет, вот тут написано — "гастроли". Но всё равно как-то странно, — сказала Соня упавшим голосом.

Они вышли наружу и побрели вдоль набережной Невы. Соня, по-видимому, была сильно потрясена попавшейся ей на глаза афишей и потому шла теперь, понурив голову, не пытаясь нарушить воцарившееся молчание. Раскольников тоже не знал, что сказать в такой ситуации. Наконец он решил, что это прекрасный случай открыть свои карты и показать Соне, насколько он на самом деле осведомлён об обстоятельствах её жизни.

— Послушай, Соня, — начал он, — я знаю, у тебя в семье проблемы, и хочу тебе помочь...

— Правда? — Соня вскинула на него, как ему показалось, полные благодарности глаза.

— Да... То есть я имею в виду, что если у тебя действительно есть проблемы, то ты в любом случае можешь рассчитывать на мою помощь, — промямлил он как-то нерешительно.

— Спасибо, Родион, — отозвалась Соня, — но я и сама разберусь... Хотя если так посмотреть, то и нет у меня совсем никаких проблем. Всё в полном порядке, — она улыбнулась.

Раскольникову пришло в голову, что Соня, пожалуй, относится к тому же сорту людей, что и героиня сказки "Морозко", которая, несмотря на попытки разбушевавшегося дедушки Мороза заморозить её чуть ли не до смерти, на его иронический вопрос "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?" неизменно на полном серьёзе отвечала: "Тепло, дедушка, тепло".

"Хотя так оно, наверное, и лучше, — подумал он. — Зачем соваться в её дела? Всё равно я ничем помочь не смогу..."

Раскольников почувствовал, что это признание, которое он вынужден был сделать самому себе, серьёзно ущемило его гордость.

"Эх, — продолжал он рассуждать про себя, — если б не этот дурацкий Ларс из Кёльна, можно было бы в любой момент пойти, взять эти деньги и отдать Соне. Да, я отдал бы ей всё, всё. Мне самому ничего не надо, а Дуня... Дуню всё равно уже никакими деньгами не спасти... Да чего теперь говорить? Пропали деньги, и ничегошеньки мой поступок не изменил. Да, я — герой, я решился на такое, от чего у других людей волосы встают дыбом. Это главное! Но кто теперь об этом знает? Да никто! Только МК, пожалуй, догадывается..."

Эта последняя мысль внезапно внушила Родиону такой страх, какого он в своей жизни ещё не испытывал. Ему захотелось закричать от ужаса и бежать без оглядки, не выбирая направления.

— Что с тобой? — спросила Соня, заметив его замешательство.

— Ничего-ничего, — сказал он, опускаясь на скамейку, вделанную в гранитную облицовку набережной. — Просто я подумал, что ничто в мире не может продолжаться вечно.

— Почему это? — Соня присела рядом с ним. — То, что нам нравится, может длиться сколько мы хотим.

— Нет, Соня. Мне вот, например, нравится гулять вот так вот с тобой, нравится сидеть здесь и смотреть на город, такой прекрасный в ярком солнечном свете. Но не в наших силах повторять такие моменты до бесконечности.

— Как же нет? — воскликнула Соня. — Если хочешь, мы будем гулять здесь каждый день. Да, солнце, конечно, к осени не будет таким ярким. Но мы и без солнца обойдёмся, ведь и в осени, и в зиме есть своя прелесть...

— Может случиться, — задумчиво сказал Раскольников, — что меня здесь уже не будет.

— А где же ты будешь? — встревоженно спросила Соня.

— Где-нибудь очень далеко.

Легковая машина пронеслась мимо них на бешеной скорости, и вдруг всё вокруг стихло. Проезжую часть будто перекрыли, прохожие тоже виднелись лишь где-то вдалеке.

— Я... я, — проговорила Соня, стараясь сохранять твёрдость в голосе, — вместе с тобой хоть на край света пойду. И в любой точке планеты нам будет так же хорошо, как здесь сейчас.

Родион почувствовал, как что-то тёплое разлилось по его сердцу и страх вдруг куда-то исчез. Он внимательно посмотрел на Соню. Она ни движением, ни жестом не сделала ни малейшей попытки приблизиться к Раскольникову, но по выражению её лица он понял, что она всем свои существом тянется к нему, как цветок к солнцу. Родион не мог противостоять этому робкому призыву и, заключив Сонечку в объятья, крепко-крепко прижал её к своей груди. Ещё никогда, как показалось ему в тот момент, не ощущал он себя таким сильным и всемогущим.

Глава восьмая. Каляка-маляка

В глубине души Дуня сильно сомневалась в успехе предприятия, которое навязала ей Марфа Петровна. Но, в конце концов, та так много сделала для неё. Почему бы по крайней мере не попытаться выполнить её просьбу, раз уж для Марфы Петровны, как она сама уверяла, это так много значит.

Дуня развернула мятую бумажку, которую она сжимала в руке, и ещё раз бросила взгляд на нарисованный Марфой Петровной план, указывающий местоположение дома, где должен был обитать теперь Костя. Чтобы выяснить это, Марфе Петровне пришлось провести настоящее расследование. Первым делом она обзвонила всех Костиных знакомых, чьи телефоны ей только удалось найти. Несколько человек сообщили ей, что Костя, по всей вероятности, всё ещё живёт у некоего Володи. Адрес их прибежища Марфа Петровна, приложив все свои усилия, тоже добыла и даже уже несколько раз приезжала по нему. Оставив служебную Волгу за углом, она подходила к парадному и, затаив дыхание, ждала, не выйдет ли из него Костя. Но Костя не выходил, а подняться к нему Марфа Петровна не решалась, предполагая, что он обойдётся с ней не лучше, чем тогда на улице с её мужем. Кроме того, Свидригайлов запретил ей вступать с Костей в контакт. Согласно его плану, Костя сам должен был рано или поздно прийти с повинной, во что, впрочем, Марфа Петровна уже почти перестала верить.

Так или иначе, она каждый раз уезжала ни с чем. Тогда-то и родилась у неё идея втайне от мужа послать к Косте Дуню. В конце концов, Дуня сама говорила, что ей удалось ещё во время подготовки к, увы, не состоявшимся в этом году вступительным экзаменам найти со своим учеником общий язык. Кроме того, они всё же принадлежат к одному поколению и, может быть, Дунечка сумеет внушить ему больше доверия, чем родители. Марфа Петровна, конечно, не рассчитывала, что Дуня тут же приведёт Костю домой за ручку (хотя в глубине души и тешила себя этой картиной), но надеялась, что она сможет как-то смягчить её сына или, по крайней мере, если уж плану суждено провалиться, расскажет ей во всех подробностях о том, в каких условиях обитает теперь её сын. 

Убедившись, что она уже почти пришла, Дуня снова сложила бумажку с планом и, миновав ещё несколько кварталов, остановилась возле серого дома с облупившейся штукатуркой. Немного подумав, она зашла в подъезд и поднялась по полутёмной лестнице на второй этаж, где, согласно сведеньям Марфы Петровны, должен был жить Костя. Хоть Дуня уже знала, что в этом доме находятся ателье неформальных художников, её поразило царящее здесь запустение. Лестничные перила были кое-где отломаны, с потолка капала вода, чувствовался запах сырости. Вздохнув, Дуня приоткрыла единственную дверь, которая нашлась на втором этаже, украшенную изображением какого-то монстра и, видимо, никогда не запиравшуюся. За дверью Дуня споткнулась о кучу мусора и чуть не упала. Какая-то женщина в пёстром платке, завязанном на голове наподобие чалмы, высунулась в узкий тёмный коридор. Дуня невольно вскрикнула от неожиданности, увидев густые, неестественно чёрные тени, окружавшие её глаза. Женщина, казалось, была ничуть не меньше поражена явлением чистенькой, хорошо одетой, пахнущей духами девушки посреди этого хаоса.

— Вы из газеты? — спросила почему-то женщина.

— Нет, что вы, — немного смутилась Дуня. — Я ищу Володю. Вы не знаете, случайно, где он живёт?

Женщина как-то странно улыбнулась и, молча указав рукой на соседнюю дверь, исчезла в своей комнате. Дуня постучала. Ей не ответили, но изнутри доносилась музыка, и Дуня, решительно распахнув дверь, вошла в комнату.

Костя сидел по-турецки на кровати и сосредоточенно рисовал. Володя, расположившись напротив него в кресле, читал. Поскольку оба, казалось, не заметили её появления, Дуня окликнула своего бывшего ученика:

— Костя!

Костя, отвлёкшись от своего занятия, взглянул на неё. Дуня заметила, что он как будто повзрослел и стал ещё больше походить на своего отца. Впрочем, черты его лица оставались по-прежнему по-юношески тонкими и изящными. Только теперь они контрастировали с необычно серьёзным выражением глаз, в которых Дуня к тому же разглядела какой-то странный и, как ей показалось, немного безумный блеск.

— Ты её знаешь? — обратился к Косте оторвавшийся от книги Володя.

— Да, это моя бывшая учительница французского, а в свободное время любовница моего отца, — ответил тот с таким презрением в голосе, на которое Дуня до сих пор не считала его способным.

Однако, она попыталась не потерять самообладания. В конце концов, это было всего лишь недоразумение, которое она могла тут же легко опровергнуть.

— Костя, — сказала Дуня твёрдым голосом, — нам необходимо с тобой поговорить.

— А, так вы и по-русски, оказывается, умеете, — заметил Костя. — Её наверняка отец прислал, — обратился он к Володе.

— Ну так давай отошлём её к нему обратно, — сказал Володя, устремив на Дуню твёрдый взгляд своих холодных и непроницаемых как зеркало глаз.

— Как вы со мной разговариваете? — бросила ему Дуня с вызовом.

— Ну вот, уже не понравилось, как с ней разговаривают, — развёл руками Володя, обращаясь к Косте. — Надо же какая цаца! Думает, она произвела на нас впечатление своими шмотками. А что у неё за духи? Мы тут скоро задохнёмся от таких нежностей...

— Не надо, — прервал его вдруг Костя. — Пусть она скажет, что хотела.

— Послушай, Костя, я хочу поговорить с тобой наедине, без этого грубияна, — Дуня злобно сверкнула на Володю глазами. — Может быть, мы выйдем ненадолго на улицу?

Костя уже сделал движение, чтобы встать, но Володя остановил его:

— Никуда ты не пойдёшь, понятно? Если уж так непременно хочешь с ней поговорить, я выйду сам.

Володя не спеша отложил книгу и, притянув к себе Костину босую ногу, поцеловал её. Затем, ещё раз окинув Дуню своим холодным взглядом, он покинул комнату.

Немного шокированная Дуня заняла его место в кресле перед Костей.

— Что это за отвратительный тип? — спросила она, взглянув на только что захлопнувшуюся за Володей дверь.

Костя только презрительно усмехнулся.

— Что у вас вообще за отношения? — продолжала Дуня и вдруг вздрогнула от осенившей её догадки.

Костя кивнул — значит она не ошиблась.

— Этого не может быть! — воскликнула Дуня. — Тебе же нравились девушки!

— Да, нравились, — согласился Костя. — А его я люблю.

— Ах, бедный, бедный мальчик. Что ты позволил с собой сделать! — вздохнула Дуня и слёзы заблестели у неё в глазах. — Как мне тебя жаль!

— Это мне вас жаль, — нахмурился Костя. — Мой отец — негодяй. Он вас использует и бросит, если уже не бросил.

— Да неужели ты действительно подумал, что между нами что-то было?

— Нет, это он, наверное, случайно на пол тогда упал, и у вас как раз туфель с ноги свалился. Правда?

— Костя, с каких это пор ты стал таким циничным? — упрекнула его Дуня. — Есть вещи, которые стоит забыть из уважения к своим родителям и во имя сохранения мира в семье.

— Именно вы говорите мне о мире в семье! — усмехнулся Костя.

— Послушай, — решительно сказала Дуня. — Объясняю для самых непонятливых: если твоему отцу вздумалось ползать передо мной на коленях, это ещё не значит, что я автоматически стала его любовницей. Я виновата только в том, что каким-то там образом понравилась ему...

— А, понимаю, гормоны разыгрались в организме.

Дуня невольно усмехнулась.

— Так или иначе, — продолжала она, — твоя мама тоже очень быстро поняла всю абсурдность подозрений в мой адрес, и мы с ней, если хочешь знать, теперь почти подруги. Она меня, кстати, сюда и прислала, а совсем не отец, как ты подумал. А чтобы уж окончательно убедить тебя, что я не покушаюсь на твоего драгоценного папочку, вот тебе ещё новость: через две недели у меня свадьба.

— Вы выходите замуж?

— Да, за Петра Петровича Лужина. Ты его должен знать.

— За Лужина? — испугался Костя. — Это такой лысый? С ним ещё моя тётя вместе в институте училась. Да ведь он же совсем старый!

— Нет, не старый, просто он так выглядит... То есть он даже нормально выглядит... — Дуня окончательно запуталась.

— Да вы шутите, — решил наконец Костя.

— Нет, с чего ты взял? — обиделась Дуня. — Что же в этом такого, что мужчина немного старше женщины?

— Особенно если у него есть деньги, квартира и всё такое, — подсказал ей Костя.

Дуня решительно посмотрела прямо ему в глаза:

— Какой ты догадливый, Костя. Только ведь это легко — осуждать другого, когда у тебя самого с детства всё было, что пожелаешь. А я, представь, всю жизнь в коммуналке жила, даже без ванной.

— Ну и что? — пожал плечами Костя. — Я вот сейчас так живу. И мне наплевать на все удобства. Слышали пословицу: с милым рай и в шалаше.

— Ах, Костя, не напоминай мне уже! — отмахнулась Дуня. — Разве ты не понимаешь, что этот тип самым наглым образом использует тебя?

— Это Лужин вас будет использовать, Авдотья Романовна. А к Володе ведь я не из-за денег, не из-за удобств пришёл, и кроме любви к нему меня здесь больше ничего не удерживает. Понятно? Хотя куда уж вам понять! Вы же такая разумная, рациональная. Любовь не вписывается в вашу жизнь, да?

— Костя, какая у вас может быть любовь с этим Володей? Ты, по-моему, сам не знаешь, о чём говоришь!

— Знаю!

И с этими словами Костя приподнял свою футболку. На покрытом ровным, немного побледневшим загаром животе ясно обозначались розовые пятнышки.

— Вы бы могли выдержать такое ради человека, которого любите? — спросил он Дуню почти с гордостью.

— Так этот негодяй ещё и пытает тебя? Тушит на тебе сигареты, да? — воскликнула в ужасе Дуня.

— Да прекратите уже обзывать его в конце концов! Мне это совсем не нравится.

— А себя калечить тебе нравится? От этого ведь на всю жизнь следы останутся, — в глазах Дуни снова показались слёзы.

В последнее время её вообще было легче разволновать, чем обычно.

— Тем лучше, — ответил Костя.

— Твои родители не для того тебя вырастили и воспитали, чтобы с тобой забавлялся какой-то садист, — настаивала Дуня.

— А для чего они меня воспитали? Чтобы я на юридическом учился, карьеру сделал, женился, а потом растил бы детей, которые должны будут прожить такую же скучную и бесполезную жизнь, какую мне пытались навязать мои родители? Нет уж. Благодаря Володе я понял, в чём моё настоящее призвание. Вот, хотите посмотреть? — он протянул Дуне свою папку.

— Что это? — спросила она, решительно раскрывая её.

— Мои рисунки. Я теперь художник, — объяснил Костя.

Дуня осторожно вынула из папки пачку Костиных рисунков. Тонкие, испещрённые неровными, странно переплетающимися между собой линиями листки бумаги, на которых кое-где даже виднелись жирные пятна, выглядели в её ухоженных, наманикюренных пальчиках как яблочные огрызки на изящно расписанной фарфоровой тарелке. Дуня всхлипнула: она и так уже находила настоящее положение Кости глупым и нелепым до слёз, но эти рисунки, напоминавшие ей детскую "каляку-маляку", заставили её буквально вздрогнуть от жалости. Тем не менее, "художник" был, видимо, очень доволен своими произведениями: на его губах играла какая-то вдохновенная улыбка, а странный блеск в глазах стал ещё ярче. Дуня поспешно отложила папку с таким выражением лица, будто засунула назад в аквариум склизкую лягушку, посаженную кем-то ей на руки.

— Вам не понравилось? — спросил Костя, но вдохновенная улыбка так и не исчезла с его лица.

— Бедный, бедный Костя, — только и могла произнести она. — Зачем ты это делаешь?

Дуня закрыла лицо руками.

— Никогда раньше не мог себе представить вас плачущей, — задумчиво проговорил Костя. — Я думал, vous êtes toujours maître de soi. (вы всегда владеете собой) Значит, всё-таки на самом деле "trompé" (ошибался) ... Постойте-ка, Авдотья Романовна, что это у вас на шее? — как-то хитро спросил он вдруг Дуню.

Шёлковый платочек, который Дуня, несмотря на жаркую погоду, собираясь к Косте, повязала на шею, действительно сбился теперь немного в сторону, открыв взгляду два красных пятнышка на том месте, куда накануне её взасос целовал Разумихин. Дуня, спохватившись, попыталась поправить платок, но поскольку она не видела себя со стороны, то сбила его только ещё больше.

— Кто же это вам сделал? — продолжал допрашивать Костя с хитрой, но какой-то доброй улыбкой. — Лужин? Нет, Лужин не мог, конечно.

Дуня покраснела.

— Да я вижу, вы влюблены, Авдотья Романовна, — почти радостно воскликнул Костя. — У вас кто-то есть!

Дуня опустила мокрые ещё глаза, но её губы уже улыбались.

— Так чего же вы молчите! Он молодой? — допытывался Костя.

Дуня кивнула.

— Красивый?

Дуня кивнула опять.

— И любит вас тоже? Да чего я спрашиваю? Конечно, любит, раз так постарался!

— Какой ты, Костя, ещё наивный, — проговорила она, всё ещё улыбаясь и избегая глядеть ему в глаза.

— Ну а если так, — продолжал Костя, не обращая внимания на её последнее замечание, — то какого чёрта вы мне говорили про Лужина? Неужели всё равно за него выходите?

— Всё не так просто... — начала было Дуня.

— Не делайте этого, — посоветовал Костя. — Потом ведь жалеть будете. Любовь вам никакая квартира не заменит. Если бы вы знали, какое это счастье принадлежать человеку, которого любишь! И не тайком, не в свободное время, а полностью, круглыми сутками, не от кого не скрывая своих чувств.

— Тебе действительно... хорошо с ним? — нерешительно спросила Дуня, будто стесняясь высказать такое предположение.

Костя только блаженно улыбнулся, и безумный блеск снова сверкнул в его глазах. Но вдруг выражение его лица стало каким-то печальным и он низко опустил голову.

— Только я боюсь... — проговорил он.

— Чего? — спросила Дуня.

— Я боюсь... что это скоро кончится... что он разлюбит меня.

Костя как-то вопрошающе взглянул на свою бывшую учительницу, будто ожидал от неё, что она развеет его опасения.

— Но послушай, Костя, — начала Дуня, — даже если и предположить, что любовь между мужчинами возможна (в чём я, кстати, очень сомневаюсь), неужели ты на самом деле веришь в то, что он тебя любит? Как же тогда объяснить все эти жестокости? Разве так мучают того, кого любят?

— Всякое бывает, — ответил Костя. — Вот вы, Авдотья Романовна, любите того человека, который вас целовал?

— Да, я думаю, что да. И ни мне, ни ему, конечно, не пришло бы в голову...

— А вы не задумывались о том, что, выходя за Лужина, вы своему любимому человеку намного, намного больнее делаете, чем мне Володя?

Дуня не нашлась, что ответить. Она решила сменить тему.

— А помнишь, как мы с тобой самолётики делали у вас дома? — спросила она. — И как ты свою подружку в ванной прятал?

Костя усмехнулся.

— Вы всё-таки были очень хорошая учительница, Авдотья Романовна, — сказал он. — Хоть я вас и немного боялся.

— И напрасно, — улыбнулась Дуня.

— У вас был такой взгляд... — продолжал Костя. — Сейчас-то вы уже не так смотрите... И вообще, вы мне, если честно, чем-то вроде существа с другой планеты представлялись. Вы думаете, это просто потому, что вы такая красивая? Но я и кроме вас видел красивых женщин. Только ни одна из них не казалась мне такой недоступной. Я имею в виду вообще, для всех, не только для меня. Даже когда я отца перед вами на коленях увидел, хоть и был уверен, что вы его любовница, но всё равно в глубине души никак не мог поверить, что он вам что-то кроме ножек целует. 

Дуня хотела было уже остановить Костю, полагая, что тот заходит чересчур далеко, но увидев, что он говорит абсолютно серьёзно, промолчала.

— Я вообще не мог себе представить, что до вас можно дотронуться, — продолжал Костя. — А теперь вижу, что вас и вправду не только в ножку целовать можно, да ещё как, — он бросил взгляд на пятнышки на её шее. — Знаете, больше всего мне ваши волосы нравились. Хотите смешной случай? Один раз вы отвернулись, а я протянул руку, чтобы прикоснуться к ним. Думал, что если они такие длинные и густые, то вы ничего не заметите.

— Так я на самом деле ничего и не заметила, — заверила его Дуня с улыбкой.

— Так я и не дотронулся, — объяснил Костя, — не решился. А теперь вы их уже обстригли и покрасили. Жалко.

— Зато ему, то есть... тому человеку так больше нравится.

— Да, это самое главное, — серьёзно согласился Костя.

Некоторое время они сидели молча. Дуня думала, что пришло наконец время выполнить поручение Марфы Петровны и призвать Костю как можно скорее вернуться домой, но ей это почему-то казалось теперь ужасно неуместным. Костя первый нарушил молчание.

— Авдотья Романовна, — сказал он. — У вас ведь скоро свадьба, да? Вы ведь уже точно решили? Ну вот, я хотел бы по этому поводу сделать вам подарок, один из моих рисунков, выбирайте сами какой. Я знаю, они вам не понравились, и вы даже заплакали от жалости. Но от слёз, говорят, иногда становится легче. Так что возьмите и повесьте его в вашей с Лужиным квартире. Если он разрешит, конечно.

Костя говорил так серьёзно, почти торжественно, что Дуня не посмела отказаться. Она взяла в руки первый попавшийся рисунок и, едва взглянув на него, нервно сложила листок пополам.

— Только обещайте, что не выбросите, — попросил Костя. — Потому что если выбросите, то потом ведь ещё больше плакать будете.

Дуня вздохнула.

В комнату вошёл Володя и ещё с порога провозгласил:

— Свидание окончено!

— С чего это вы взяли? — проговорила Дуня, нахмурив брови.

— Нет-нет, Авдотья Романовна, — покачал головой Костя. — Уходите сейчас, пожалуйста.

— Ты его боишься что ли? — возмущённо спросила Дуня.

— Уходите, — ещё раз повторил Костя. — Я вас провожу.

Он уже поднялся с места, но Володя бросил ему коротко:

— Сидеть!

Этого было достаточно, чтобы Костя снова сел на кровать. Дуне ничего не оставалось, как подняться с кресла и направиться к двери, перебирая в руках подаренный рисунок. Прежде чем выйти, она бросила ещё один, на этот раз более внимательный взгляд на Володю, пытаясь определить, что в нём находит Костя. Рассматривая его, Дуня вдруг спросила себя, почему в её жизни никогда не было такого мужчины, который бы указал ей место рядом с собой и просто сказал бы "Сидеть!"? Тогда бы она тоже перестала быть "разумной" и без угрызений совести смогла бы отдаться собственным чувствам. Она уже почти позавидовала Косте, но тут же спохватилась, с ужасом вспомнив об ожогах на его теле.

— Что ты на меня уставилась? — спросил Володя. — Могу тебя огорчить: ты мне не нравишься.

Дуня сочла ниже своего достоинства отвечать на это замечание и молча покинула комнату.

Когда дверь за ней закрылась, Володя взял Костю за подбородок и проговорил, глядя ему прямо в глаза:

— Слышал, что она спросила? Что же ты ей не ответил: боишься меня?

Костя отрицательно покачал головой.

— Так, значит, не боишься меня?! — воскликнул Володя, притянув его к себе за волосы. — Почему тогда послушался? Почему не побежал за ней?

— Из любви, — ответил Костя, подняв на него свои блестящие серые глаза, — но не из страха, не из страха... — повторил он.

Глава девятая. Спящий красавец

Уже два дня подряд Соня практически ни на секунду не выходила у Раскольникова из головы. После той прогулки по Неве, когда, обнимая её, он обрёл новые силы и излечился от мучавшей его тревоги, она возникала перед его мысленным взором не иначе как окружённая каким-то магическим сиянием, в лучах которого ему отчаянно хотелось вновь обрести свет и тепло. Но, с другой стороны, Раскольников ощущал, что чувства, которые он совершенно очевидно питал к Сонечке, ущемляют его самолюбие. Ведь не было никаких сомнений в том, что он попал в зависимость от этой девочки и, хотела Соня того или нет, в её руках оказалась теперь верёвочка, привязанная другим концом к центру его души. Сонечке даже не надо было специально дёргать за эту верёвочку: желания и мысли Родиона сами послушно тянулись за ней, будто она являлась их единственной и полноправной хозяйкой.

Особенно ясно ощутил он это, когда Соня на следующий день после той знаменитой прогулки не явилась, вопреки договорённости, к месту назначенной встречи. Раскольников готов был разрыдаться от разочарования и обиды. Но сколько ни злился он на Сонечку, желание вновь и как можно скорее увидеть её было сильнее. Поэтому, борясь с собственной досадой и уязвлённой гордостью, Раскольников в тот же вечер позвонил ей, однако никого не смог застать. Он не сомкнул глаз всю ночь, и днём уже почти ежечасно выходил из дома, чтобы, отстояв в очереди в телефонную будку, набрать Сонечкин номер, каждый раз, впрочем, совершенно безуспешно. Лишь утром следующего дня ему удалось застать старуху-соседку, которая заспанным голосом сообщила ему:

— Сони нет и не будет в ближайшее время. У неё отец умер, она сейчас похоронами занимается.

— Как умер? — испугался Раскольников.

— Под машину попал, — объяснила старушка. — Такое вот несчастье.

Раскольников швырнул трубку на рычаг и, придерживая рукой сердце, подпрыгивающее как акробат на батуте, вышел из телефонной будки. У него кружилась голова при мысли, что над залитой солнцем лужайкой, на которой Сонечке, благодаря ангельскому терпению и неисчерпаемому оптимизму, до сих пор удавалось спасаться от бушующих вокруг безжалостных жизненных бурь, повисла теперь огромная туча непоправимой беды, окончательно заслонившая солнечный свет от этого кроткого создания.

Могла ли Сонечка остаться прежней после того страшного удара, который только что нанесла ей безжалостная судьба? Нет, эта последняя капля страдания заставила бы даже самое тихое озеро выйти из берегов и превратиться в раздираемый ветрами океан. Так рассуждал про себя Раскольников, ускоряя шаг по направлению к своей парадной и с горечью осознавая, что единственное деревце, под которым он нашёл тень в раскалённой пустыне существования, неизбежно должно засохнуть и потерять свои нежные зелёные листочки. Теперь ему необходимо было бежать как можно дальше от этого погибающего деревца, если он не хотел сам обжечься об испепеляемый изнуряющей жарой растрескавшийся ствол.

Но, видимо, ниточка, которая связывала его с Соней, была слишком уж крепкой, потому что ноги как-то сами привели Раскольникова не домой, куда он направлялся, а к автобусной остановке.

"Нет! — испуганно воскликнул про себя Раскольников. — Я туда не поеду! Подготовка к похоронам — что за удовольствие? У меня и своих проблем полно".

Но именно мысль о собственных проблемах заставила Раскольникова в конце концов вскочить в подоспевший через пару минут автобус, следующий к станции метро.

"Лучше уж посмотреть на чужие проблемы, как бы больно это ни было, чем сходить с ума от своих", — решил он, протискиваясь на заднюю площадку.

Раскольников боялся, что не найдёт дом Мармеладовых, и потому всю дорогу на трамвае от станции метро Василеостровская напряжённо глядел в окно, стараясь не пропустить нужную ему остановку. Но вот трамвай пересёк крошечную речку Смоленку и вдоль дороги потянулись унылые здания заброшенных фабрик с заколоченными фанерой окнами и покрытые слоем копоти невысокие дома.

"Где-то здесь, — подумал Раскольников и тут же увидел дом, который в отличии от других, выкрашенных в желтоватую краску, имел какой-то малиновый оттенок. —Да, это он!" — Родион поспешил выйти из лениво раскрывшего свои дверцы трамвая.

Ему показалось, что малиновый цвет на облупившихся стенах дома выглядит теперь более ярким и насыщенным, чем прежде.

"Кровь, здесь пролилась кровь", — в ужасе подумал Раскольников и зашагал быстрее, чтобы перегнать пытавшиеся забежать вперёд тревожные мысли.

Поднявшись на пятый этаж и с трудом разобрав в темноте фамилию Мармеладовых на косяке обитой разодранной клеёнкой двери, Родион нажал на кнопку звонка. Почти мгновенно дверь отворилась. Перед ним возникла сама Сонечка. На ней были уже знакомые ему фиолетовые бархатные брюки и какая-то новая, расшитая крестиком и украшенная блёстками блузка. В выражении её лица он не заметил ничего необычного: всё то же тихое, уравновешенное спокойствие, которое, казалось, только в эту секунду было слегка нарушено его появлением.

— Как ты меня здесь нашёл? — Соня удивлённо, но в то же время как-то радостно вскинула на него глаза. — Ага, понимаю, — продолжала она, потому что Родион замялся с ответом, — через справочное бюро: я ведь до сих пор тут прописана... Ну заходи.

Она пропустила его в квартиру. В длинном коридоре двое из детей Катерины Ивановны — старший мальчик и девочка — пинали ногами консервную банку, пытаясь отбить её друг у друга. Раскольников уже было подумал, что старуха, с которой он разговаривал по телефону что-то перепутала и никто из членов этого семейства не попадал под машину, а тем более не умирал. Но тут же ему пришлось вздрогнуть, потому что через приоткрытую дверь, ведущую в комнату Мармеладовых, он разглядел краешек гроба.

— Послушай, — сказала Соня, немного взволнованно беря его за руку и заслоняя собой дверную щель, — извини, что я тогда не пришла и вообще исчезла, не предупредив тебя. Но у меня в семье произошло одно событие...

— Твой отец... — выдавил из себя Раскольников, чтобы помочь ей сообщить ему тяжёлую новость.

— Так ты уже знаешь? — Соня облегчённо вздохнула, будто самое трудное в сложившейся ситуации заключалось именно в том, чтобы донести её до сведенья Раскольникова.

— Соня! — позвал из комнаты женский голос.

— Подожди тут, — бросила ему Соня и скрылась за дверью.

Консервная банка, которую гоняли по коридору дети, с пронзительным звоном ударилась о соседскую дверь. Амалия Фёдоровна Липпевехзель высунулась из своей комнаты.

— С ума спятили что ли? — закричала она на детей. — Отчим мёртвый в квартире лежит, а они тут футбол устроили!

— Он не мёртвый, — с опаской сказал мальчик, подбирая банку, всё ещё крутившуюся вокруг своей оси у порога Амалии Фёдоровны, — он просто заснул, как спящая красавица из сказки, нам Соня объяснила.

— Соня вам ещё и не то наплетёт, слушайте её побольше, — Амалия Фёдоровна подтянула съехавшую бретельку бюстгальтера и, проверяя всё ли в порядке, на всякий случай ощупала свои пышные груди под ярко-фиолетовым платьем. — Тоже мне — "спящий красавец". Вы большие уже детки и должны понимать — окочурился человек и всё тут, — она поковырялась ногтём в зубах, пытаясь выудить застрявший там кусочек пищи.

Девочка заплакала.

— Не умер он, ведь не умер? — повторяла она сквозь слёзы, обращаясь к брату.

Мальчик, видимо чувствуя ответственность за младшую сестру, взял её за руку и потянул в сторону кухни:

— Пойдём, посидим там, Анюта. В комнату пока нельзя: Соня не велела заходить. Она сказала: когда начнётся праздник, нас позовут...

Услышав про праздник, Раскольников удивлённо посмотрел вслед удаляющимся на кухню детям.


— Вы чего, на похороны пришли? — спросила Амалия Фёдоровна, приближаясь к нему и, видимо, вспоминая, что однажды уже видела его тут. — Друг семьи что ли?

— А когда хоронить будут? — не отвечая на её вопрос, нерешительно поинтересовался Раскольников.

— Это вы уж у Сони спросите. Она этими делами занимается. Сама всё по своему вкусу организовывает, мы тут вообще ничего понять не можем. Доставила вот к нам сегодня покойника прямо из морга. Ну кому такое безобразие нужно? Пусть бы он там уже до похорон лежал. Так нет: говорит, надо с ним по-человечески попрощаться, в кругу семьи. А я считаю: если уж он жил не по-человечески, а, наоборот, свинья-свиньёй, то человеческое прощание тут абсолютно неуместно. Подумать только, грохнулся пьяный под машину, ни о жене, ни о дочке, ни о жениных детках не подумал. Хотя им без него, наверное, лучше будет — одной обузой меньше.

Она зевнула и удалилась назад в свою комнату. Несколько минут Раскольников топтался один в коридоре, не зная, куда податься. К Мармеладовым он заходить не решался: во-первых, перспектива увидеть вблизи тело покойного не приводила его в особый восторг, а во-вторых, за дверью слышался приглушённый плач младшего ребёнка, прерываемый глубокими всхлипываниями Катерины Ивановны, и Раскольникову не хотелось вторгаться в самый центр чужого горя. Он всё ждал, что Соня снова выйдет к нему, но она почему-то не выходила: видимо, совсем раскисшая перед гробом мужа Катерина Ивановна нуждалась в срочной порции утешений.

Из уборной донёсся звук спускаемой воды и в коридоре показался пребывавший, по-видимому, всё это время в туалете второй сосед — Лебезятников, про которого Родион слышал ещё от Мармеладова. В руках Лебезятников почему-то сжимал крошечный блокнотик и такой же крошечный карандашик. Проходя мимо Раскольникова, он немного опасливо задержал на нём взгляд, затем тихо, едва слышно поздоровался и собирался уже исчезнуть в своей комнате, но вдруг остановился и, снова развернувшись к Родиону, осторожно спросил:

— Вы не знаете случайно рифму к слову "ботинок"?

— "Ботинок"? — удивлённо переспросил Раскольников. — Ну "рынок", "инок", "новинок"...

Лебезятников почесал карандашиком затылок и сосредоточенно уставился в свой блокнотик.

— Нет, не подходит, — вздохнул он наконец.

— Стихи пишете? — поинтересовался Раскольников.

— Поэму, — не без гордости объяснил Лебезятников. — Совсем недавно на литературное поприще, так сказать, вступил и вот увлёкся. Идеи так в голову и лезут: так что я с бумагой и карандашом теперь ни на секунду не расстаюсь... Хотите посмотреть? — застенчиво потупив глаза, он протянул Родиону свой блокнотик. — Буквально пару минут назад набросал.

Раскольников нехотя принял блокнот у него из рук и, невольно зевнув в предвкушении обычного в таких случаях рифмованного занудства, пробежал глазами первые четыре строчки, после чего рот его снова раскрылся сам собой, но уже не для очередного зевка, а от неподдельного изумления, ибо на бумаге значилось следующее:

Таракан залез в гондон,

Таракан усатый.

Я такой же, как и он,

Только волосатый.

Лебезятников, довольный тем, как подействовал на Раскольникова этот стишок, подбодрил его:

— Вы дальше, дальше смотрите...

Раскольников послушно перешёл к следующей строфе:

Таракан залез мне в зад,

Слышит — там симфония.

Нет теперь пути назад:

У него агония.

— Боже, — глаза Раскольникова окончательно округлились.

— Дальше, дальше, — Лебезятников потирал руки от удовольствия, что его стихи не оставляют читателя равнодушным.

Раскольников, придерживая блокнотик на всякий случай подальше от глаз, словно из него могло выскочить какое-нибудь чудовище, прочитал третий куплет:

Таракан кричал "ой-ой",

Вскоре смолк, зараза.

Это я его струёй

По стене размазал.

— Какой струёй? — вырвалось у Раскольникова.

— Ну тут по-разному можно интерпретировать, — ответил Лебезятников, лукаво улыбаясь.

— Ага, — Раскольников, всё ещё не до конца оправившийся от соприкосновения с подобной литературой, протянул блокнот назад законному хозяину.

— Понравилось? — спросил Лебезятников и, не дожидаясь ответа, самодовольно продолжал: — Я тут ещё одну строфу начал, про то, как таракана вырвало в ботинок, но вот к "ботинку" пока рифмы подобрать не могу... Вот так вот, строчка к строчке — глядишь и поэма готова.

— Вы её... издавать собираетесь, — осторожно поинтересовался Раскольников, — или просто так в кругу друзей читать?

— В кругу друзей? — Лебезятников задумался. — Да нет. Откуда у меня друзья-то? Но вы правы: зачем таким стихам пропадать? Знаете что? Я их на радиостанцию "Свобода" пошлю.

— "Свобода"? — переспросил Раскольников.

— Ну да. Стихи-то смелые, не в "Правду" же мне с ними идти, как вы считаете? А "Свобода" — орган демократических сил, они там просто обязаны внять голосу нового русского поэта, обращающегося в своих стихах к самым рискованным темам. Ну а когда перестройка у нас окончательно победит и мы, отбросив ложную стыдливость, наконец-то создадим передовое общество по образу и подобию западных цивилизаций, то моя книжка и в России сможет появиться, — размечтался Лебезятников.

В этот момент в квартиру несколько раз настойчиво позвонили. Лебезятников поспешно скрылся в своей комнате. Соня выскочила в коридор и побежала открывать.

— Это мои друзья пришли! — успела бросить она Раскольникову на ходу.

Едва Соня отворила дверь, в квартиру ворвались ритмичные переливы бубенчиков, и Родион на мгновение представил себе, что в коридор сейчас въедет тройка, погоняемая удалым ямщиком. Однако его ожидания не оправдались: вместо тройки внутрь влетела, вернее не влетела, а элегантно влилась, подобно гибкому ручейку, довольно внушительная группа кришнаитов с колокольчиками и тамбуринами в руках. Несмотря на то, что вновьприбывшие довольно активно ударяли в свои тамбурины и энергично переминались с ноги на ногу, будто срочно хотели в туалет, их лица выражали полное отсутствие каких-либо эмоций, словно кто-то завладел дистанционным управлением, координирующим процессы в их голове и нажал на кнопку с надписью "Pause". Поверх одежды на кришнаитов были наброшены цветные простыни, немного кокетливо собранные в складки и закреплённые узелками на плечах по античному образцу, из-за чего пёстрые гости походили на статистов, задействованных в массовых сценах голливудского фильма из древнеримской жизни.

Услышав бодрые звуки тамбуринов, дети Катерины Ивановны выскочили из кухни и с криками "Праздник пришёл! Праздник пришёл!" присоединились к процессии, направлявшейся теперь прямиком в комнату Мармеладовых.

— Зачем ты их впустила? — почти с ужасом шепнул Раскольников Соне, которая с неподдельным вдохновением сложила руки под подбородком, как для молитвы, и, раскачиваясь в такт звона бубенчиков, следовала за кришнаитами.

— Да я же сама их и пригласила, — объяснила она Родиону тоже шёпотом. — Это ритуал такой, что-то вроде панихиды, но по нашей, по индуистской религии. Если не провести эту процедуру по всем правилам, то душа умершего не сможет успокоиться на том свете.

Раскольников нерешительно переступил вместе со всем порог комнаты, где лежал усопший, и остался стоять у двери, чтобы иметь в любой момент возможность незаметно выскользнуть вон. Между тем кришнаиты плотно обступили гроб, так что Мармеладова к облегчению Родиона стало почти не видно и, сменив ритм шумовых эффектов, начали дружно раскачиваться из стороны в сторону, как перепившие пива немцы на празднике баварского фольклора, затянув при этом: "Хари Рама, Хари Кришна". Дети радостно прыгали рядом. Соня старательно подпевала своим собратьям по религии, но на её лице не было и следа той непроницаемой безучастности, которая делала гостей-кришнаитов похожими на роботов, с механическим равнодушием повторяющих одно и то же движение. Напротив, Сонечкины глаза светились целой палитрой различных чувств и переживаний: восторг смешивался в них с печалью, боль с выражением робкой надежды. Она то умиротворённо улыбалась, то смахивала с ресниц вырвавшиеся наружу слёзы.

Родион устремил свой взгляд в противоположный конец комнаты, где облокотившись одной рукой на подоконник, а другой придерживая на коленях младшего ребёнка, сидела Катерина Ивановна. Она была одета в длинную чёрную бархатную юбку и тщательно накрахмаленную белую блузку с воланами: видимо, эти элегантные, отлично сшитые и безупречно сидевшие на ней вещи остались у неё ещё со старых театральных времён. Тёмно-каштановые волосы Катерины Ивановны были закреплены в аккуратный узел на затылке. Родиону пришло в голову, что именно такие причёски носят обычно балерины на сцене. Трудно было понять, употребила Катерина Ивановна в этот день макияж, чтобы украсить своё и без того изумительно привлекательное лицо, или это просто естественный румянец особенно отчётливо обозначился теперь на её щеках и кровь, прилившая к губам, придала им необычно яркий оттенок. Так или иначе, Раскольников отметил, что, несмотря на обрушившееся на неё горе, выглядит она сегодня особенно прекрасной, хоть это и была тревожная красота лилии, чей стебелёк сломан пополам безжалостным сапогом и которая, склонив к земле нежный венчик, всё-таки продолжает очаровывать наблюдателя своей обречённой на скорую гибель хрупкой прелестью. И действительно, Катерина Ивановна, подобно той лилии, с которой мысленно сравнил её Раскольников, сидела, наклонив голову вниз, видимо не желая наблюдать за разыгрывающимся в комнате ритуальным спектаклем. Родиона она даже не заметила или не захотела замечать.

Дверь в комнату Мармеладовых осталась распахнутой настежь, и нет ничего удивительного в том, что не прошло и нескольких минут, как на пороге со свойственной ей соседской непосредственностью появилась Амалия Фёдоровна, привлечённая пением и ритмичным позвякиванием тамбуринов. Однако несмотря на всю свою обычную решимость и непоколебимость даже в самых трудных ситуациях, увидев, что происходит в комнате её соседей, она с неподдельным изумлением и испугом отпрянула назад. Но тут же взяв себя в руки и набрав в лёгкие побольше воздуху, чтобы перекричать ритуальную музыку, гражданка Липпевехзель подала голос:

— Сонька, ты что творишь-то ненормальная?! Отец мёртвый в гробу лежит, а ты тут карнавал устроила! Психбольная! А ты-то, Катерина, чего расселась? Не можешь что ли выставить за дверь этих хулиганов?

Катерина Ивановна с усилием приподняла на неё глаза, но тут же снова снова устремила их в пол, не проронив ни слова.

— Успокойтесь, Амалия Фёдоровна, — обратилась Соня к разъярённой соседке, поглаживая при этом по головам детей, испугавшихся ругани и жмущихся теперь в поисках защиты к сводной сестре. — Я понимаю, что для вас это непривычно, но в индуистской религии смерть — совсем не повод убиваться и проливать слёзы отчаянья. Наоборот, мы радуемся тому, что человек, завершив одну из своих жизней, вступил на новую ступень существования и цепочка его перерождений пополнится вскоре ещё одним звеном. Мы молимся за то, чтобы его душа вселилась в будущем в как можно более достойное тело, и славим Кришну за его доброту и божественное совершенство. Ну посудите сами, разве это не праздник?

— Свинство это, я не праздник! — рассудила Амалия Фёдоровна и демонстративно вышла вон. 

Между тем, кришнаиты невозмутимо продолжали свой ритуал. Протесты Амалии Фёдоровны не только не внесли никакого беспокойства в их ряды, но и заставили убеждённых последователей Кришны петь ещё громче и раскачиваться ещё более интенсивно. Вскоре, правда, церемония несколько изменила свой характер, войдя, видимо, в новую фазу: кришнаиты несколько расступились перед гробом, пропустив вперёд высокого худощавого парня, завёрнутого в красную простыню, который, достав откуда-то маленький колокольчик, начал позвякивать им прямо перед лицом усопшего. Его собратья по религии, переминаясь с ноги на ногу, крутились вокруг своей оси, ритмично ударяя при этом в ладоши.

"Прямо упражнение на координацию движений", — немного рассеянно подумал Раскольников, не в силах объяснить себе по-другому смысл этого действа.

Амалия Фёдоровна снова возникла на пороге комнаты, на этот раз с рюмкой водки и газетным свёртком в руках.

— Бедная ты моя! — почти до писка исказив голос, запричитала она, приближаясь к Катерине Ивановне. — Мучает тебя Сонька, да? Ну вот возьми хоть выпей водочки по русскому обычаю, помяни покойничка по-нашему, по-православному.

Катерина Ивановна медленно и безвольно, как в полусне, протянула руку к рюмке.

— Не надо, не берите! — воскликнула Соня. — Катерина Ивановна, вы же не привыкли!..

— Молчи! — прикрикнула на неё Амалия Фёдоровна. — Твой отец эту водку литрами лакал, а мачехе и рюмочку с горя нельзя? Сколько она от него натерпелась, пусть теперь хоть немножко душу отведёт!

— Оставьте это! — ещё раз воззвала Соня к Катерине Ивановне. 

Но та уже сжала ножку рюмки своими тонкими длинными пальцами и, впившись ярко-малиновыми губами в обрамлённый золотистой каёмочкой край, одним залпом опрокинула всё до последней капли себе в рот.

— Вот так-то лучше! — похвалила её Амалия Фёдоровна. — Заешь теперь вот рыбкой, — она развернула запакованную в газетный обрывок воблу и разложила её на подоконнике перед Катериной Ивановной.

Та немного задумчиво посмотрела на рыбу, погладила её вдоль вяленых плавников, будто желая утешить, затем осторожно приподняла пальцами за хвост и медленно покрутила ею в воздухе.

— Красавица, да? — не без гордости заметила Амалия Фёдоровна, имея в виду рыбу.

Но Катерина Ивановна смотрела уже совсем не на рыбу, её взгляд приковала к себе лежавшая на подоконнике газета, с которой она только что приподняла воблу.

— Красавица, — рассеянно проговорила Катерина Ивановна, будто вторя Амалии Фёдоровне. — Спящая красавица! — воскликнула она громче и, внезапно откинув воблу в сторону, зарыдала, склонив голову на пропитанный жирными пятнами газетный обрывок.

Рука, придерживавшая сидящего у неё на коленях трёхлетнего ребёнка, сама собой разомкнулась, испуганный малыш сполз вниз и приземлился на полу.

— Вот видите, что вы натворили! Зачем? Зачем? — печально проговорила Соня, повернувшись к соседке, но обращаясь со своим упрёком как будто и не к Амалии Фёдоровне, а к некой абстрактной высшей инстанции, быть может даже к индуистским божествам во главе с самим Кришной.

Она помогла хнычущему на полу ребёнку снова подняться на ножки и отвела его в сторону, так как всё ещё безутешно рыдающая Катерина Ивановна не обращала на своего малыша никакого внимания.

— Будто я виновата, что её от одной рюмки так развезло, — пожимая плечами, оправдывалась Амалия Фёдоровна.

Кришнаиты, продолжавшие всё это время совершать ритуальные вращения вокруг своей оси, внезапно замерли на одном месте и замычали. Даже Катерина Ивановна, будто внезапно протрезвев от такой неожиданности, оторвала заплаканное лицо от подоконника и устремила внимательный взгляд на приверженцев экзотических обрядов. Но, как оказалось, беспокоиться не было причин: кришнаитов вовсе не одолел массовый приступ зубной боли, просто-напросто наступил новый этап праздничной церемонии. Одна из девушек отделилась от мычащих братьев и сестёр по убеждениям и поднесла парню в красной простыне, колдовавшему до сих пор с колокольчиком над Мармеладовым, венок из искусственных жёлтых и голубых цветков, которым тут же была торжественно увенчана голова усопшего. 

Но тут даже самые стойкие и выносливые кришнаиты вынуждены были прекратить мычание и вообще прервать таинственный ритуал, так как Катерина Ивановна вдруг издала почти нечеловеческий, полный страдания крик, схватила с подоконника газетный обрывок, в котором Амалия Фёдоровна принесла ей воблу, и устремилась прочь из комнаты. Стоявший у выхода Раскольников не успел вовремя отступить в сторону, и, столкнувшись с ним в дверях, Катерина Ивановна злобно оттолкнула его, в бессильной ярости швырнув газету ему в лицо. Родион машинально подхватил рукой пропитанный жиром обрывок и хотел уже было отбросить от себя досадную бумажку, но вдруг его взгляд остановился на фотографии, красовавшейся в самом центре газетной страницы. На фотографии был изображён танцор в балетном трико, изящно поднявший назад ножку и с чувством простёрший вперёд обе руки, между которыми он ловко удерживал тонкий стан гибкой балерины, обратившей к фотографу своё сияющее театральным восторгом личико. Подпись под фотографией гласила следующее: "Звезда мирового балета Борис Астафьев 15 и 16 августа снова на сцене родного Кировского театра в отрывках из "Спящей красавицы" и других балетов."

В прихожей хлопнула входная дверь: это Катерина Ивановна выбежала из квартиры. Перепрыгивая одним махом через несколько ступенек, понеслась она вниз по лестнице. Оказавшись во дворе, Катерина Ивановна, не раздумывая ни секунды, стремительно, как выпущенная из лука стрела, понеслась к остановке. Казалось, она имеет перед собой совершенно определённую цель и боится куда-то опоздать. Попадавшиеся ей на пути люди думали, что женщина просто спешит на показавшийся где-то вдалеке трамвай. Однако не по-повседневному решительное, почти самозабвенное лицо, с которым Катерина Ивановна летела им навстречу, несколько сбивало их с толку, заставляя подозревать за обыденной на первой взгляд ситуацией некую леденящую душу тайну.

Но вот каблук её туфельки зацепился за валявшийся на дороге булыжник. Ещё секунда, и не удержавшая равновесия бывшая балерина приземлилась на четвереньки в ближайшей луже. Юбка мгновенно пропиталась мутной жижей, к ладоням прилипли комки грязи, несколько капель брызнуло даже на накрахмаленную блузку. Но Катерина Ивановна вовсе не намерена была терять время, сокрушаясь по поводу подпорченного гардероба. Она тут же вскочила на ноги и, сохраняя ту же скорость, что и до падения, преодолела последние пятьдесят метров, отделявшие её от остановки.

Вытянув шею, беспокойно пробежала она глазами вдоль уходящей к горизонту трамвайной линии, выглядевшей такой пустой и безжизненной, будто здесь уже несколько лет ничего не проезжало. Однако Катерина Ивановна и не подумала смириться со своей участью: покорное ожидание следующего трамвая, видимо, совсем не подходило к её теперешнему настроению. Всё в ней рвалось к действию, и, завидев проезжавшую мимо легковую машину, она выскочила на проезжую часть и энергично замахала руками. Голубые Жигули, резко притормозив, объехали возникшую на дороге женщину. Человек за рулём, высунув голову из окна, пробурчал какое-то ругательство и, дав газ, умчался прочь. Но Катерина Ивановна не сдавалась. Ту же процедуру повторила она ещё с парой машин, пока наконец пыльный оранжевый Москвич не остановился на её отчаянный призыв. Приоткрыв дверцу, водитель немного подозрительно оглядел с ног до головы стоявшую перед ним женщину. Катерина Ивановна, словно сообразив, что от этого зависит успех её предприятия, глубоко вздохнула и попыталась придать себе как можно более спокойный и внушающий доверие вид, что, в принципе, не представляло особой проблемы, ведь в конце концов, в общем и целом она выглядела довольно-таки прилично: причёска растрепалась совсем чуть-чуть, на блузке виднелись всего два или три пятнышка, на чёрной юбке вообще ничего нельзя было разглядеть, только влажный бархат прилипал к колготкам, то и дело забиваясь между её стройных ног. Она оправила юбку, спрятала за спиной запачканные ладони и, изобразив на лице улыбку, проговорила:

— Вы в центр едете?

— Да, — ответил водитель, продолжая вопросительно смотреть на неё.

— Мне к Кировскому театру надо. Очень срочно. Опаздываю на спектакль. Не подбросите?

— Подброшу, — согласился водитель. — Десять рублей.

— Хорошо, — кивнула Катерина Ивановна, улыбнувшись ещё слаще.

Когда машина тронулась с места, Катерина Ивановна, разместившаяся на заднем сидение, бросила из окна внимательный взгляд на уплывающий назад грязно-малиновый фасад дома, в котором она четыре года прожила с Мармеладовым, и не смогла удержаться от того, чтобы рассмеяться вслух какой-то своей мысли. Человек за рулём удивлённо оглянулся на неё, но не нашёлся, что сказать, и молча поехал дальше. 

Не прошло и получаса, как они оказались на Театральной площади. У Кировского театра стояли многочисленные автобусы с надписью "Интурист", и припарковаться прямо у входа не было никакой возможности. Оранжевый Москвич остановился у тротуара на противоположной стороне площади. Катерина Ивановна собралась было выходить.

— А деньги? — напомнил ей водитель. — Десять рублей, как договаривались.

— Ой, — встрепенулась вдруг Катерина Ивановна, выражая на лице крайнюю озабоченность. — Вы уж простите, я свой кошелёк дома забыла. Но мы с моим мужем прямо в театре договорились встретиться. Он меня в вестибюле с билетами ждёт. Давайте я к нему быстренько сбегаю и деньги принесу. Да что там десять рублей, я вам пятнадцать заплачу за такое неудобство.

Последний аргумент, казалось, почти убедил шофёра.

— А у мужа-то точно деньги есть? — спросил он всё-таки на всякий случай.

— У моего мужа? — Катерина Ивановна кивнула в сторону театра и рассмеялась, будто подобный вопрос представляется ей абсолютно абсурдным. — Не волнуйтесь, у моего мужа денег предостаточно! Предостаточно! — повторила она и, проворно выскочив из машины, легко, как антилопа, ринулась бегом к театральному подъезду.

В первый раз за последние четыре года переступила Катерина порог своего театра и потому, оказавшись в вестибюле, она зажмурилась, ощутив всегда царивший здесь характерный, едва уловимый для посторонних, но до боли знакомый ей запах, навевающий столько приятных и столько же ужасных воспоминаний. Однако Катерина Ивановна быстро опомнилась: предаваться ностальгии по бывшему месту работы совсем не входило в её планы. Решительным шагом направилась она к бабушкам-билетёршам, сидевшим у стеклянной двери, ведущей в фойе.

— Куда вы, девушка? — всплеснула руками одна из кругленьких старушек, одетых в зелёную униформу. — Представление давно началось.

— И какое представление! — присоединилась к ней другая. — Ведь не кто-нибудь — Борис Астафьев приехал! Я на вчерашнем спектакле в зале дежурила: прелесть, прелесть! Ни минуты нельзя пропустить! А вы вот ко второму акту, да и то с опозданием...

— Постойте, — сказала вдруг первая старушка, заглядывая в лицо запоздавшей зрительнице. — Вы же Екатерина Астафьева? У нас работали?

— Астафьева? — подоспевшая к ним третья старушка округлила глаза.

— Ну да. Супруга нашей звезды, то есть... — она откашлялась, — бывшая супруга, насколько я знаю.

— Ах, — воскликнула вторая старушка, видимо тоже признав бывшую артистку кордебалета. — Как у вас дела, Екатерина Ивановна? Как детишки?

— Хорошо, спасибо, — пробормотала Катерина.

— У вас контрамарка, да?

— Да-да, — Катерина Ивановна поспешно закивала. — Только... только... я её, кажется, дома забыла.

— Ничего-ничего, детка, — утешила её одна из билетёрш. — Не волнуйся, заходи. Поднимись наверх, там Галина Павловна в третье ярусе у гардероба сидит. Помнишь её, да? Ну вот, она тебя на какое-нибудь свободное место проводит. Хорошо?

— Хорошо, спасибо. 

Катерина Ивановна уже собиралась пройти через стеклянные двери, но вдруг одна из старушек, будто внезапно что-то заподозрив, с некоторым недоверием посмотрела на неё.

— А что, Екатерина Ивановна, на улице сейчас дождик что ли был? — спросила она, указывая на её испачканную блузку и измазанные чёрной грязью ладони, которые та до сих пор предусмотрительно прятала в складках юбки, а теперь неосторожно выпустила наружу и представила всеобщему обозрению.

— Да, дождик, — поспешно подтвердила Катерина.

— А мы и не заметили, — пожала плечами старушка. — Ну идите, идите, а то так только к концу поспеете.

Катерина Ивановна проскользнула в фойе и заспешила вверх по мраморной лестнице. Однако она совсем не собиралась подниматься до самого третьего яруса и разбираться со строгой Галиной Павловной. Надо было проникнуть в зал каким-нибудь другим, менее проблематичным способом. Добравшись до первого яруса, Катерина Ивановна подёргала дверь, ведущую в одну из лож. Она не поддавалась: билетёрши всегда обычно запирали двери изнутри во время спектакля. Катерина Ивановна в бессильном отчаянье сжала руку в кулак.

Где-то невдалеке послышались энергичные шаг, отдающиеся гулким эхом в пустынном фойе. Два приближающихся голоса что-то обсуждали между собой. Катерина Ивановна спряталась за колонну, чтобы не обращать на себя внимания посторонних. Мимо прошагали две билетёрши.

— В первой ложе задвижка со вчерашнего дня заедает, никак защёлкнуть не могу, — говорила одна другой.

— Так пойди — скажи завхозу, — посоветовала ей другая.

— Да я иду, иду, — заверила её первая.

— Только быстрее, — сказала вторая. — Нельзя надолго ложу без присмотра оставлять...

Шаги и голоса постепенно стихли. Катерина Ивановна вышла из-за колонны, огляделась по сторонам и, убедившись, что поблизости больше никого нет, осторожно, ступая почти на носочках, чтобы не наделать шуму, направилась к ложе № 1. Дверь, ведущая вовнутрь, действительно оказалась незапертой на замок, и она без всяких проблем проскользнула в ложу. Свежие, как летящие вниз бурные струи водопада, звуки оркестра брызнули прямо ей в сердце. Она чуть не вскрикнула от радости и боли, услышав прекрасно знакомую ей мелодию из заключительного акта "Спящей красавицы". Но не затем пришла она сюда, чтобы наслаждаться игрой оркестра. Нет, ей надо было совсем другого!..

Ложа № 1 прилегала вплотную к сцене. Только обитые красным плюшем перила отделяли её с левой стороны от шершавого, исцарапанного временем и разнообразными реквизитами паркета, по которому сейчас скакали танцоры, то подпрыгивая высоко в воздух, то снова с глухим стуком ударяясь балетными тапочками о пол. Счастливчики, получившие билеты в такой непосредственной близости к почитаемым ими артистам, как зачарованные глядели на сцену, некоторые не выдерживали напряжения, которому подвергала их столь непомерная доза искусства, и, поднявшись со своих мест, пытались встать так, чтобы не пропустить ни одной детали представления.

— Эй, — шепнул кто-то Катерине Ивановне, — девушка, не загораживайте, пожалуйста. Встаньте вот в тот угол впереди или меня туда пропустите.

Катерина, чьи глаза, пожалуй, крепче всех в зале были прикованы в этот момент к сцене, будто пробудившись ото сна, удивлённо посмотрела на говорившую с ней женщину, но всё же через пару секунд последовала её совету и, продвинувшись вперёд к самым перилам, втиснулась в узкую щель между боковой стенкой ложи и чьим-то креслом. Теперь газовые платья нарядных девушек из кордебалета шуршали прямо у неё перед носом. Но вот воздушные балерины элегантно расступились перед выпрыгнувшим на середину сцены принцем Дезире. Публика зааплодировала, приветствуя очередной выход своего любимца, звезды мирового балета, Бориса Астафьева.

— Принц, мой принц, — прошептала чуть слышно Катерина Ивановна.

Принц отвёл в сторону изящно изогнутую руку, часто заморгал накладными ресницами и, слегка наклонив голову, поприветствовал свою публику. Катерина Ивановна инстинктивно протянула вперёд ладонь, словно отвечая на его приветствие. Но Борис Астафьев смотрел в этот момент прямо перед собой, в самый центр зрительного зала и, конечно, не мог видеть того, что происходит в одной из боковых лож.

Аплодисменты стихли, оркестр снова вступил, мажорной трелью открывая лёгкую праздничную мелодию. Счастливый принц, который, согласно либретто только что обручился с разбуженной им после векового сна принцессой Авророй, пустился в пляс, подобно неудержимому урагану перемещаясь быстрыми прыжками из одного конца сцены в другой, молниеносно меняя при этом положение ног.

Уже четыре года ждала Катерина Ивановна этого момента, проливала горькие слёзы, отчаивалась, злилась, а потом снова надеялась и ждала, ждала этой встречи. Да разве и вправду так долго длилась их разлука? Нет! Разве прожила бы она эти четыре года, разве смогла бы столько вынести, если бы он в самые тяжёлые минуты не являлся ей в воображении, утешая её и убеждая, что и Мармеладов, и соседка Амалия Фёдоровна, и каждодневная борьба за выживание, которая началась для неё после отъезда "звезды мирового балета" в Америку, скоро растает как страшный сон от его магического поцелуя и они снова будут вместе, навсегда? 

И вот теперь её принц, не в воображаемом, а в самом что ни на есть реальном виде стоял, вернее прыгал, перед ней, и только какие-то метры отделяли их друг от друга... Но скоро — о скоро! — Катерина Ивановна не могла без ужаса думать об этом — он дотанцует свой танец, потом, быть может, ещё один, потом пойдут поклоны, а потом занавес закроется, и она не увидит его больше никогда. Так и не узнает он, что она была здесь, так и не услышит тех слов, которые ей необходимо сказать ему и которые наверняка — да, в этом нет никаких сомнений! — способны коренным образом изменить её судьбу...

Танец закончился. Зал потряс взрыв аплодисментов. Принц сдержанно поклонился, элегантно развернувшись немного вбок и, разведя в стороны руки для церемонного хореографического объятия, замер в ожидании принцессы Авроры, которая должна была выпорхнуть к нему из левой кулисы. Но каково же было удивление зрителей, когда вместо принцессы Авроры перед принцем оказалась вдруг стройная женщина, одетая в белое с чёрным, только что выскочившая из прилегающей к сцене ложи, ловко перескочив через плюшевые перила. Настоящая принцесса, едва ступив на сцену, так и осталась стоять в стороне, с ужасом наблюдая, как неизвестная женщина упала на колени перед принцем и, протягивая к нему руки, пыталась перекричать музыку, моля его о чём-то. Принц пятился назад и отстранял её от себя грациозными балетными жестами, будто эти заученные классические движения ещё хоть как-то могли спасти положение. Но она ползла за ним через всю сцену, тянулась к нему из последних сил, цепляясь за его трико и курточку испачканными в луже ладонями, оставляя грязные пятна на розовой, усеянной блёстками материи...

В самой лучшей и престижной ложе, расположенной в глубине зала за партером и открывавшей с некоторого возвышения прекрасный вид на всю сцену, сидели в этот вечер Марфа Петровна и Аркадий Иванович Свидригайловы. Марфа Петровна изумлённо прижала к глазам бинокль и проговорила, обращаясь к своему мужу:

— Странно-странно. Что это они там за модернизм на сцене устроили? Вроде до сих пор нормально танцевали, без всяких непонятных выкрутасов, а тут на тебе — кто-то на сцену выползает, да ещё чуть ли не прямо из зала.

— А что же тут особенного? — пожал плечами Свидригайлов. — Это такой художественный приём. В цирке, например, клоуны тоже всегда из публики выскакивают — эффект неожиданности.

— Вижу, что приём, — вздохнула Марфа Петровна. — Только, мне кажется, не стоит классический балет такими нововведениями засорять. Здесь же не цирк, в самом деле.

— А по-моему, так даже интереснее, — сказал Свидригайлов, подкручивая бинокль, чтобы ещё лучше разглядеть происходящее на сцене. — А то всё одно и то же — заснуть можно.

Дирижёр беспомощно опустил руки, сообразив, что делать хорошую музыку при плохой игре, уже абсолютно бесполезно. Музыканты один за другим нестройно замолкали.

— Ну вот, — ахнула Марфа Петровна. — Что они с музыкой-то делают? Совсем на авангарде помешались — какофонию вместо Чайковского развели...

Однако к счастью для разнервничавшейся Марфы Петровны какофония вскоре прекратилась: последняя скрипка, жалобно взвизгнув, наконец смолкла и в зале воцарилась полная тишина, прерываемая лишь недоумённым шёпотом публики и обращёнными к принцу мольбами ползающей на коленях женщины, которых, впрочем, никто не мог толком расслышать.

Неизвестно, чем бы закончился этот незабываемый как для публики, так и для артистов вечер балета, если бы из-за кулис в конце концов не вышли двое мужчин в пиджаках и, проследовав прямо к возмутительнице спокойствия, не подхватили её под локти, заставив подняться с колен. Она ещё продолжала протягивать руки к своему принцу, но мужчины в пиджаках уже тянули её за сцену.

Свидригайлов вытянул шею, с любопытством разглядывая эту, непредусмотренную Чайковским для "Спящей красавицы" сцену.

— Постой, — сказал он вдруг своей жене, не отрываясь от бинокля. — Это же моя бывшая работница с завода. Ну да, Катерина Мармеладова, до замужества Астафьева.

— Астафьева? — переспросила Марфа Петровна.

— Ну да, однофамилица вот этого попрыгунчика.

— Аркадий! — взмолилась Марфа Петровна. — Прошу тебя! Какой попрыгунчик? Это же звезда балета!

— Ну пусть будет звезда. Какая разница?.. Оригинальная женщина была эта Катерина: уборщицей работала, но сама, вроде, из интеллигентов. Хм, — Свидригайлов, казалось, о чём-то задумался.

Тем временем Катерина Мармеладова была окончательно удалена со сцены. Перед публикой появился администратор с микрофоном в руках и начал извиняться за "досадное происшествие", помешавшее ходу представления. Но теперь, как заверил администратор, вечер балета может идти дальше своим размеренным ходом, ибо Борис Астафьев, несмотря на пережитый только что шок, готов продолжать танцевать, ведь недаром же он профессионал и искусство стоит для него в любой ситуации на самом первом месте. Публика благодарно зааплодировала самоотверженной звезде, огласив зал криками "Браво!" Подождав, пока восторги немного утихнут, администратор пожелал зрителям как можно приятнее провести остаток вечера в театре и ушёл за кулисы, предоставив сцену в полное распоряжение уже застоявшихся без дела артистов. 

Снова зазвучала радостная музыка: праздник, посвящённый свадьбе принца Дезире и принцессы Авроры продолжался.

— Ну слава Богу, — проговорила Марфа Петровна, обмахиваясь программкой, — убрали эту сумасшедшую.

Однако Свидригайлов, казалось, не разделял её облегчения. Беспокойно заёрзав на месте и несколько раз оглянувшись на дверь, ведущую в фойе, он шепнул на ухо своей жене:

— Послушай, я всё-таки пойду посмотрю, что там такое произошло. Всё-таки эта Катерина у меня работала, я знаю её немного. Может, ей помощь какая нужна...

— Пропустишь ведь самое интересное, — предупредила его Марфа Петровна. — Они же па де де из "Лебединого озера" ещё не танцевали.

— Ничего-ничего, — Свидригайлов уже поднялся с места. — Я, может, успею вернуться до конца. Если нет, то жду тебя внизу у входа. Не годится человека в такой ситуации на произвол судьбы бросать.

Свидригайлов покинул ложу и облегчённо потянулся. Конечно, никому помогать он не собирался, а просто рад был удобному предлогу хоть на некоторое время избавиться от необходимости сидеть в зале и позволять пытать себя музыкой и танцами. Если бы не Марфа Петровна, он ни за что бы не дал затащить себя в этот театр, да ещё на какой-то идиотский вечер балета. Культурная программа подобного рода, как считал Свидригайлов, унижает достоинство каждого нормального мужчины. Нет, даже и Марфа Петровна в обычное время не заманила бы его в этот опасный рассадник эльфов, лебедей и прочих признаков деградации здравого рассудка. Но так уж сложились теперь обстоятельства: Марфа Петровна, имевшая в руках козырь угрозы развода и разглашения тайны о его спонтанной выходке с ремнём, могла, вздумайся ей осуществить свою угрозу, серьёзно повредить карьере Аркадия Ивановича, так что другого выбора, кроме как время от времени делать ей различные уступки, способные заставить её в один прекрасный день навсегда забыть свой справедливый гнев, не было.

Впрочем, был ещё один выход, и Свидригайлов в последние дни всё чаще взвешивал его в своём уме. Выход этот — рискованный и гениальный одновременно — состоял в том, чтобы самому немедленно подать на развод, наплевав на все последствия, а потом прийти к Дуне и сделать ей, пока ещё не поздно, самое что ни на есть официальное предложение. Дунечка ведь не дура — она без колебаний предпочтёт его невзрачненькому, равнодушному к ней Лужину, умеющему рассуждать только о Марксе, Энгельсе и первых комсомольцах.

А вдруг нет? Сердце Свидригайлова похолодело от этой мысли. Вдруг Дуня несколько шагов вперёд рассчитает и рассудит своей хитренькой головкой, что после разоблачений Марфы Петровны, которые, наверняка, последуют немедленно за заявлением о разводе, карьера Свидригайлова может безвременно и бесславно закончиться? Да, Дуняша вдвойне не дура: она прежде, чем отрезать, семь раз отмерит и всё-таки в конце концов Лужина с его, по всей вероятности, пожизненной профессурой предпочтёт. Если только... если только он, Свидригайлов, её своим неожиданным, отчаянным, можно даже сказать, безумным поступком с совсем другой стороны не подкупит. Да, Дуня несомненно расчётливая натура, но ведь и у неё есть сердце, маленькое такое, замороженное сердечко, которое, быть может, наконец растает, когда она увидит, на что решился ради неё человек, перед которым дрожит целый завод. Да что там завод? Весь город трепещет, произнося его имя, прекрасно понимая, какое влияние он имеет в горисполкоме и в обкоме партии. А что если на неё это всё-таки не произведёт никакого впечатления? Что если она, увидев, как он покорно снимает с себя корону власти для того, чтобы быть рядом с ней, просто безжалостно рассмеётся ему в лицо? Ведь ползал же он уже перед Дуней на коленях без всякой надежды на снисхождение!..

На коленях? Свидригайлов снова мысленно вернулся к странной сцене, только что на пару минут прервавшей смертельно наскучившее ему представление:

"Та, вроде, тоже ничего не добилась, хотя почти через всю сцену на коленях проползла. Не жалуют нынче сильные эффекты!.. А чего она, собственно, от него хотела?"

Хотя у Свидригайлова в настоящий момент было достаточно собственных проблем и ему совсем не хотелось лезть ещё и в чужие, но некоторое любопытство, которое вызывала в нём эта непонятная ему история, в конце концов взяло верх, и он решил всё-таки пойти навести справки.

Спустившись вниз по мраморной лестнице, Свидригайлов увидел, как старушки-билетёрши, охраняющие вход в фойе, обеспокоенно обсуждают друг с другом только что имевший место в зале инцидент.

— Слышали, что произошло? — говорила одна из них своим сотрудницам. — Кошмар! Позор для театра! Попадёт нам, если узнают, что мы её без билета пропустили.

— Не мы, а вы, Марья Семёновна, сами и пропустили, — возразила ей вторая. — А я, между прочим, сразу заметила, что с ней что-то не так, уж больно безумными глазами она на нас смотрела и реагировала очень странно, да и водочкой от неё, кстати сказать, попахивало.

— Ну если вы всё так проницательно определили, Зинаида Тимофеевна, то почему же промолчали? — вмешалась третья старушка.

— Да ладно, — махнула рукой первая. — Чего теперь разбираться, кто виноват? Всё равно всем нам попадёт.

— Нет уж... — начала было её коллега, но замолчала, заметив за своей спиной Свидригайлова, выжидающего, видимо, возможность прервать их разговор каким-то вопросом. — Аркадий Иванович, — расцвела старушка, узнавшая часто мелькавшего по телевиденью директора знаменитого завода. — Вы не волнуйтесь, идите обратно в зал, больше такого безобразия не повторится.

Свидригайлов смахнул со своего локтя руку заботливой старушки, которая уже подталкивала его назад к лестнице, и, не теряя времени на объяснения и дипломатические предисловия, заявил:

— Мне необходимо сейчас же знать, куда увели эту женщину.

Все три старушки затрепетали от его начальственного тона и стали, казалось, ещё меньше и круглее, чем были.

— Она... она... — набрав в лёгкие побольше воздуха, залепетала одна из них, немигающими от ужаса глазами глядя снизу вверх на высокопоставленное лицо, ненамеренное, как видно, позволять с собой никаких фамильярностей.

— Её... её в кабинет к администратору отвели. По коридору направо, — выпалила она наконец.

— Спасибо, — сухо бросил Свидригайлов и, не удостоив старушку больше ни единым взглядом, зашагал в указанном направлении.

У приоткрытой двери с табличкой "Администратор" прогуливался милиционер.

— Сюда нельзя, — сказал он, преградив Свидригайлову дорогу.

— Да что вы в самом деле? — пристыдил милиционера выглянувший наружу администратор. — товарища Свидригайлова не узнали?.. Заходите-заходите, Аркадий Иванович. Если контрамарки или билеты для всей семьи нужны — всегда пожалуйста. Впрочем, — он вдруг спохватился, — нам с вами всё-таки лучше пока снаружи постоять. Там, — он заговорщически прищурился, — с этой женщиной разбираются.

— Да я ради неё и пришёл, — заметил Свидригайлов, заглядывая внутрь через плечо администратора.

Кабинет был разделён массивным дубовым шкафом на две части, соединённые между собой, впрочем, довольно широким проходом. Ближняя часть служила чем-то вроде прихожей и вообще предназначалась для случаев менее официальных: здесь висели плащи и пиджаки, валялись свёрнутые в рулоны плакаты, пыхтел на низеньком столике электрический самовар. В более отдалённой части помещался, как видно, рабочий кабинет как таковой: Свидригайлов мог разглядеть карликовые пальмы в цветочных горшках, заваленный бумагами широкий стол и часть кожаного дивана, на котором лежала теперь Катерина Мармеладова с бесчувственным, равнодушным лицом. Один рукав её блузки был высоко закатан и бледная тонкая рука свисала вниз беспомощно и беззащитно, как жертва, вознесённая на алтарь. Женщина-врач в белом халате, разместившаяся на стуле напротив Катерины, упаковывала назад в свой чемоданчик шприц и какую-то ампулу. Рядом с диваном стоял ещё один милиционер и внимательно наблюдал за действиями врача.

— Ради неё, значит, пришли? — переспросил администратор. — Да вы не беспокойтесь, мы всё сами уладим.

— Я хочу знать во всех подробностях, что произошло, — твёрдо возразил Свидригайлов. — Эта женщина у меня на заводе работала.

— Правда? — воскликнул администратор. — Ну тогда другое дело, совсем другое, — он поманил Свидригайлова внутрь своего кабинета и, остановившись вместе с ним в прихожей, продолжал, доверительно понизив голос: — Вы знаете, она у нас тут тоже работала, к несчастью. Н-да... Как говорится, наш пострел везде поспел... Да вы садитесь, садитесь. Я вот вам сейчас чайку налью, самоварчик-то как раз нагрелся.

Свидригайлов опустился на деревянный стульчик перед самоваром и с некоторым беспокойством оглянулся на лежавшую за шкафом Катерину Ивановну: ему было неловко обсуждать свою бывшую подчинённую в её присутствии. Но "пострел" находился в каком-то оцепенении и, по-видимому, не обращал никакого внимания ни на Свидригайлова, ни на администратора.

— Я ввела ей успокоительное, — строго доложила врач дожидавшемуся у кушетки милиционеру. — Больше не должна буйствовать.

— А говорить-то я с ней смогу? — недовольно процедил сквозь зубы милиционер.

— Сможете-сможете, — холодно заверила его врач, вставая с места. — Она же не полностью отключилась, только затормозилась немного, а значит — успокоилась. В истерике-то вы от неё всё равно не многого бы добились, — врач решительным шагом покинула помещение, бросив на ходу администратору: — Если понадоблюсь ещё, то я в медпункте.

Администратор кивнул и поставил перед Свидригайловым чашку с чаем.

— Вот, берите, не стесняйтесь, — он подвинул своему высокопоставленному гостю блюдце с пряниками.

Но Свидригайлов и не думал стесняться: это было совсем не в его привычках, а если он в этот момент и выглядел несколько расстерянным, то только оттого, что положение, в котором находилась сейчас Катерина Ивановна, вызывало в нём какое-то малознакомое до сих пор чувство: то ли жалость, то ли — и это было уж совсем необъяснимо — тревогу. Так или иначе, Аркадий Иванович, против обыкновения, чувствовал себя крайне неуютно. Чтобы покончить со своим смятением или, по крайней мере, не дать ему окончательно завладеть собой, Свидригайлов, сразу решил перейти к делу.

— Вы говорите, она и в вашей организации работала, — обратился он к администратору. — Тоже в качестве подсобного работника, как я понимаю?

— Да, в качестве подсобного работника, — радостно подхватил администратор. — Как вы это точно охарактеризовали! Вот именно — подсобный работник: в кордебалете танцевала, да и то только самые лёгкие партии.

— В кордебалете? — Свидригайлов широко раскрыл от удивления глаза. — Так она балерина была?

— Одно название, — отмахнулся администратор. — Балерина — это же по сути звучит гордо! Разве каждый — писатель, кто в литературном институте отучился? Вот и для того, чтобы настоящей балериной иметь право считаться, мало просто Вагановское училище закончить, — нравоучительно заметил он. — Чтобы себе такой высокий титул присвоить, надо артистом с большой буквы быть, художником танца, душой надо танцевать, а не просто ноги по правилам переставлять...

— Хорошо-хорошо, — прервал его Свидригайлов, у которого были свои собственные преставления о балете. — Но скажите, как же она из вашего театра к нам в уборщицы попала?

— Да, случаются такие метаморфозы, — философски вздохнул администратор. — С корабля, как говорится, на бал, то есть наоборот... Видите ли, мы её уволили, когда Борис Астафьев за границей остался, — заявил он вдруг без обиняков и взглянул на собеседника с таким бесхитростным, почти наивным самодовольством, будто исповедовался ему в каком-то до сих пор по непонятным причинам замалчиваемом добром деле и надеялся теперь получить за него похвалу.

— Простите, — нахмурился Свидригайлов, — но я тут не вижу никакой логической связи.

— И правильно, что не видите! — закивал головой администратор. — И нет здесь вовсе никакой связи! Просто злые языки, знаете ли, поговаривают, что мы Катерину нарочно того — из театра фить, — он игриво заморгал глазами и резко провёл ребром ладони по столу, будто смахивая пыль, — когда муж её в Америку эмигрировал...

— Её муж?! — Свидригайлов, вопреки своей привычке всегда сохранять хладнокровие, был, казалось, окончательно ошарашен.

— Ну да, — подтвердил администратор, — я же говорю: Борис Астафьев, наша звезда — муж Катеринин, бывший теперь, разумеется. Сейчас-то он, — администратор понизил голос и наклонился к самому уху собеседника, — на одной ихней, американской фотомодели женат. Интересненькая, говорят, барышня.

Свидригайлов почти брезгливо отшатнулся от хитрого смешка администратора, которым тот снабдил своё последнее откровение. Администратор снова принял более-менее серьёзный вид и, независимо закинув ногу на ногу, продолжал:

— Но это всё слухи и глупости. Я имею в виду насчёт Катерининого увольнения.

— Так вы её не уволили что ли? — нетерпеливо спросил Свидригайлов.

— Уволили, конечно, — поспешил объяснить администратор, — но ведь не из-за мужа же. Что мы, изверги что ли? Понимаем ведь, что жена за мужа не отвечает. Да и наше руководство тогда на это вполне философски смотрело: ну уехал человек и ладно, ему там лучше будет. Чего осуждать? Не судите да не судимы будете! — он многозначительно поднял вверх указательный палец. — Ну на партийных собраниях и на профсоюзных надо было его, конечно, официально "предателем Родины" заклеймить, не без этого: такие уж были времена, — он задумчиво покачал головой и издал почти ностальгический вздох. — Но семья-то тут при чём, даже если б и предатель? — произнёс он, глядя прямо в глаза Свидригайлову, будто ожидая от него ответа.

— При чём? — немного рассеянно переспросил Свидригайлов.

— Так я же и говорю: ни при чём! — воскликнул администратор. — Катерину бы за это никто и пальцем трогать не стал, если б она только танцевать как следует умела. Да, хромала она по художественной части, даже очень, — администратор покачал головой. — Наш режиссёр её давно уже на какой-нибудь свеженький кадр заменить хотел. Как говорится: молодым везде у нас дорога. Вот так вот. А то, что по времени её увольнение с отъездом Астафьева в Америку совпало, так это чистая случайность, — он сделал особое ударение на слове "чистая". — Но Катерине, конечно, приятно строить из себя великую мученицу, вот она с самого начала на нас и разобиделась, чуть ли не прокляла всех. Да, истеричная женщина была с самого начала. И сегодня её неумеренный темперамент с ней роковую шутку сыграл, до такого позора довёл, — администратор, причмокивая, принялся за очередной пряник.

Свидригайлов обернулся назад. За шкафом милиционер "допрашивал" Катерину Ивановну, которая отвечала ему устало, равнодушно и односложно, а иногда и вовсе отмалчивалась.

— Давайте всё-таки попытаемся вспомнить, — настаивал милиционер, — что именно вы сказали своему бывшему мужу, когда выбежали на сцену. Поймите, нам всё в подробностях необходимо знать, чтобы установить степень правонарушения. Это в ваших же интересах нам содействовать и непременно правду говорить. Учтите, мы ведь ещё гражданина Астафьева непременно как следует допросим и проконтролируем, чтобы никаких расхождений не было. 

— Да чего его допрашивать? — не выдержав, прокричал за шкаф администратор. — И так уже настрадался!

— Я сказала... — беззвучным и каким-то ленивым голосом произнесла Катерина Ивановна, не реагируя на замечание администратора, — сказала, что ждала его все эти годы и не переставала любить.

— И это всё? — засомневался милиционер. — Вы по свидетельству очевидцев ему на сцене целую речь толкнули.

— Да не помню уже, — бесчувственным тоном отозвалась Катерина Ивановна. — Может, и что-то ещё говорила, но смысл всё один и тот же.

— Нецензурно не выражались? — поинтересовался милиционер.

Катерина только слабо покачала головой. Милиционер что-то записал в свой блокнотик. 

— И всё-таки, — вернулся он к допросу. — Свидетели утверждают, что вы Астафьева о чём-то умоляли, чего-то у него просили. Давайте-ка поподробнее на этом остановимся.

— Просила... — в какой-то задумчивости проговорила Катерина Ивановна. — Да, просила, — подтвердила она немного удивлённым тоном, будто и сама не до конца осознавала, как с ней могло такое случиться. — Просила, — её голос зазвучал вдруг твёрдо и уверенно, — просила, чтобы ко мне и к деткам нашим вернулся. Говорила, что муж мой второй, Семён Мармеладов, два дня назад под машину попал, что сегодня его хоронят и что я теперь свободна. Да, такой вот счастливый случай! — она вдруг рассмеялась.

— Боже-Боже, — запричитал администратор, покосившись на Катерину. — Что за жестокость! Что за жестокость!

Но Свидригайлов уже не слушал его. Он в волнении поднялся со своего места и, перейдя на отделённую шкафом официальную половину кабинета, встал прямо у изголовья кожаного дивана, на котором лежала его бывшая подчинённая, всё ещё заливающаяся резким отрывистым смехом.

— Так ваш муж погиб? — спросил он каким-то не своим, хрипловатым голосом. — Семён Мармеладов умер?

Катерина, внезапно оборвав свой смех, подняла на него глаза, в которых отчётливо заблестели слёзы.

— Да, под машину попал, — сказала она тихо. — Если бы вы знали, какое это облегчение! Какое облегчение!.. Спасибо вам, Аркадий Иванович, — вдруг улыбнулась она ему. 

— За что? — не понял Свидригайлов.

— Спасибо вам, — повторила она громче.

— Да за что же? — Свидригайлов нетерпеливо нахмурился.

— За то, что у вас пиджак такой хороший, — глаза Катерины Ивановны заблестели искренним восторгом. — Вот так бы взяла и лизнула бы каждую пуговичку, каждую петельку...

Свидригайлов взметнул руку ко лбу и поспешно зашагал прочь из кабинета. В фойе его нагнал администратор:

— Ужас! Ужас! — качал он головой из стороны в сторону, так часто и равномерно, будто его шея была часовым маятником. — Совсем помешалась женщина! Ну ничего. Может, ей ещё так и лучше: примут во внимание тяжёлое душевное состояние, — он покрутил пальцем у виска, — и не посадят за хулиганство. Пожалуй, одним штрафом отделается, а там и в себя придёт. 

Но Свидригайлов не обращал внимания на его причитания.

— Вы в какое отделение её отправите? — спросил он второго милиционера, дежурившего у дверей кабинета.

— В тридцатое, — ответил тот, немного недоверчиво глядя на Свидригайлова.

Аркадий Иванович вынул из внутреннего кармана пиджака блокнотик с авторучкой и, что-то записав в него, зашагал вдоль коридора, так и не попрощавшись с администратором. Однако вернуться в фойе ему было уже не суждено: как только он снова очутился у подножия парадной мраморной лестнице, ведущей назад в фойе, звуковая волна донесла до его ушей неправдоподобный грохот аплодисментов и отчаянный вой голосов, орущих "Браво!". Значит представление в эту секунду как раз подошло к триумфальному финалу, и Свидригайлову ничего другого не оставалось, как дожидаться внизу свою жену. 

Марфа Петровна действительно вскоре появилась на горизонте: осторожно перенося со ступеньки на ступеньку полные ноги, обутые в туфельки-лодочки на невысоком каблучке, двигалась она навстречу мужу. Свидригайлов не мог не признать: в её движениях была какая-то грация, немного томная и тяжеловесная, но всё же была. С такой грацией коровы в знойный летний день отгоняют от себя хвостом назойливых мух. Кроме того, на Марфе Петровне было чёрное вечернее платье, в котором она, благодаря искусному покрою, выглядела несколько стройнее, чем обычно. Только ярко-красная шёлковая роза, приколотая в качестве украшения над левой грудью Марфы Петровны, мозолила глаза Свидригайлову. Ему хотелось вцепиться пальцами в многослойный тряпичный цветок и вырвать его с корнем, так, чтобы ткань затрещала и на платье осталась бы внушительная дырка. 

"Ах, какое бы это было облегчение! — невольно воскликнул про себя Свидригайлов. — Впрочем, — тут же спохватился он, — разве это облегчение?.. Ну разве что на пару минут..."

Марфа Петровна наконец достигла подножия лестницы и, взбив рукой тщательно уложенные щипцами короткие волосы, обратилась к своему мужу с плохо скрываемой обидой в голосе:

— Ну чего ты там так долго разбирался? Узнал что-нибудь?

— Да, узнал, — коротко ответил Свидригайлов.

— А что, что узнал-то? — нетерпеливо поморщилась Марфа Петровна. 

— Ничего особенного, — сказал Свидригайлов, позволяя жене опереться на его руку и направляясь с ней к выходу из театра, где их уже ждала служебная машина. — У этой женщины, оказывается, муж только что погиб, он тоже у нас когда-то на заводе работал. Ну и у неё в связи с этим нервный срыв, сама понимаешь, непредсказуемые действия..

— О Господи! — ужаснулась Марфа Петровна, покрепче сжав рукой локоть своего мужа.

— Её в милицию отправят по поводу хулиганства, — продолжал Свидригайлов. — Но я номер отделения записал и сегодня же куда надо позвоню. Хоть через исполком, хоть как, но добьюсь, чтоб её отпустили немедленно и даже без штрафа. У неё трое детей маленьких на руках, какой там штраф! И ещё у меня есть одна задумка, — голос Свидригайлова звучал теперь почти вдохновенно. — Я Катерину снова к нам на работу возьму, хоть у нас сейчас сокращение кадров продолжается, но всё равно: лучше кого-нибудь другого уволю, а её возьму!

"Какой он добрый! — Марфа Петровна плотнее прижалась к широкому плечу мужа. — Да, вот именно против этой доброты в нём и невозможно устоять".

Не размышляя больше ни секунды, она твёрдо решила отдаться ему в тот же вечер и тем заключить между ними окончательное и бесповоротное перемирие. Когда они садились в машину, Свидригайлов поймал на себе её многозначительный взгляд и сразу же понял, что ожидает его сегодня дома. 

"Как это вынести? — подумал он. — Нет, надо на что-то решаться... А то кто знает, до чего я так дойду? Того и гляди скоро и меня вот так вот на кожаный диванчик положат, успокоительное вколют и будут рядом стоять, пальцем у виска поворачивая... Дуня, любимая, где ты?"

Глава десятая. Любовь — это не шутка

Володя сидел на кухне всё в том же самом доме, служившем прибежищем независимым художникам и тем, кто находил удовольствие в их обществе. Яркие солнечные лучи проникали сквозь задёрнутые батистовые занавески, заставляя его то и дело непроизвольно морщиться. Казалось, Володя был глубоко погружён в какие-то мысли, и сигарета, дымившаяся у него в руке, оставалась практически без употребления, так как он в своей задумчивости крайне редко подносил её ко рту. Хлопотавшая у плиты Инфузория напевала довольно громким, неровным голосом известную песенку:

— Любовь — это не шутка.

Ты знаешь, я не шучу...

Однако её вокальное искусство, очевидно, не производило на Володю никакого впечатления: вероятно, он вообще не воспринимал ни песенки, ни самой Инфузории, целиком сосредоточившись на занимавших его размышлениях.

— Что с твоим Костей-то случилось? — спросила Инфузория, прекратив пение и помешивая что-то в кастрюльке.

— А что с ним должно было случиться? — взглянул на неё Володя, будто пробудившись ото сна. — Всё в порядке.

— Да уж, в порядке, — засомневалась Инфузория. — Чего же он уже второй день из комнаты не выходит?

— Не хочет и не выходит, — ответил Володя. — Тебе-то чего беспокоиться? Вы же с ним всё равно не ладите. Он тебя терпеть не может, и ты его, вроде бы, тоже.

— Ах, Володя, я на тебя удивляюсь, — проговорила Инфузория с несколько ироническим упрёком в голосе. — Мальчишка не ел несколько дней, не разговаривает ни с кем, даже свою каляку-маляку забросил — тут даже у постороннего человека сердце разорвётся, а тебе хоть бы что.

— А что я могу сделать? — Володя задумчиво посмотрел на тлеющую у него в руке сигарету. 

— Отправь его домой! — Инфузория внушительно посмотрела на Володю. — Ему здесь не место, ты прекрасно знаешь!

— Он не пойдёт.

— Конечно, не пойдёт, пока ты с ним в романтическую любовь играешь, а если пинком под зад, то обязательно пойдёт, и очень быстро.


Володя ничего не ответил. Инфузория снова повернулась к плите и, набрав кашу из кастрюльки в тарелку с надтреснутым краем, поставила порцию на стол.

— Чего так много? — поморщился Володя, туша сигарету и вооружаясь ложкой.

— Ну вот, ещё не хватало, чтоб и ты аппетит потерял, — покачала головой Инфузория. — Зачем этот Костя тебе вообще нужен, а?

Она взяла и себе тарелку каши и уселась с ней напротив Володи.

— Ты говорил, вроде, — продолжала Инфузория, так как Володя молчал, — что это что-то вроде классовой мести: Свидригайлов — директор огромного завода, партийный функционер и вообще хозяин жизни, и поэтому тебе как бы особое удовольствие доставляет превратить его сына в свою игрушку. Но знаешь что, Володя? Во-первых, почему бедный мальчик должен расплачиваться за своего отца? А во-вторых, ты уже, по-моему, достаточно наигрался. Отпусти его теперь.

Володя, никак не реагируя на её монолог, продолжал поглощать кашу.

— Я думаю, никакая месть здесь ни при чём, — заключила Инфузория. — Тебе просто нравится, что кто-то молится на тебя как на божество, да? Но, скажи на милость, почему ты именно к этому мальчишке привязался? Разве мало женщин в тебя влюблены?

— Ты про себя что ли? — усмехнулся Володя. — Ты, конечно, хорошая баба, но извини...

— При чём здесь я? — Инфузория развела руками, но так и не смогла ничего прибавить.

Некоторое время они ели молча. 

— Я ведь знаю, что позавчера произошло, — сказала Инфузория вдруг.

— Ну и что же ты знаешь? — покосился на неё Володя, нахмурив брови.

— У тебя ведь снова Рита была? 

— Это тебя не касается! — отрезал Володя.

— Меня-то не касается, а вот твоего Костю, видимо, касается, да ещё как. Рита мне сама рассказала, что он, когда позавчера домой пришёл и вас вдвоём увидел, вместо того, чтобы тактично выйти, настоящую истерику из ревности закатил, прямо чуть ли не со слезами. А Рита, между прочим, в одном нижнем белье должна была стоять и на всё это смотреть.

— Кто ей мешал сразу одеться? — отозвался Володя.

— Одеться?! Почему она должна перед твоим Костей одеваться?

— Ну тогда пусть стоит раздетая. В чём проблема-то? — лениво отозвался Володя.

— Проблема в том, что ты ему чересчур много позволяешь.

— Послушай, — Володя поднял на неё свой металлический взгляд. — Это ты себе, по-моему, чересчур много позволяешь!

— Ну хорошо-хорошо, — Инфузория поднялась с места, собирая посуду. — Делай, что знаешь, но учти: ещё неизвестно, кто у кого теперь игрушка...

Володя разозлился:

— Прекрати нести чепуху!

— Чепуха или нет, а ты все его прихоти исполняешь. Даже с Ритой после той сцены видеться не хочешь, лишь бы Костя, не дай Бог, не обиделся.

— Да что ты со своей Ритой пристала?! — воскликнул Володя. — Я и без всякого Кости с ней больше видеться не собираюсь. А Костя, если хочешь знать, сам всё исполняет, что я ему скажу, а не наоборот. Поняла?

— Поняла-поняла, — примирительно сказала Инфузория. — А раз так, то пойди и скажи ему, чтобы он закончил наконец свою голодовку, пока каша ещё не остыла. Только, думаю, тебе это вряд ли удастся. Поверь моей женской интуиции — он тебя просто в отместку за Риту довести хочет, наказать за измену, чтобы потом неповадно было, и не успокоится, пока ты окончательно не свихнёшься. Вот тебе и игрушка!

— Ну что ж, — Володя решительно встал из-за стола. — Он сейчас же будет снова кушать или я разобью ему морду!

Провожаемый немного испуганным взглядом Инфузории, Володя направился в комнату, уже почти месяц служившую прибежищем им с Костей. Переступив порог, он плотно прикрыл за собой дверь и подошёл к кровати, на которой лежал Костя без всякого заметного постороннему взгляду занятия. Увидев Володю, он отвернулся к стене. Володя присел на краешек кровати и, стараясь придать своему голосу как можно больше твёрдости, сказал:

— Пойдём на кухню, Инфузория приготовила завтрак.

Костя даже не пошевелился.

— Слышал, что я сказал? — нахмурился Володя.

Костя не отозвался.

— Повернись, когда с тобой разговаривают!

Костя никак не отреагировал. Володя в ярости схватил его за волосы и с силой повернул к себе.

— Смотри на меня! — потребовал он.

Но Костины глаза глядели куда-то в пустоту, полностью игнорируя Володю.

— Будешь ты на меня смотреть или нет? — он со всего размаха дал ему несколько пощёчин.

Костя как бы нехотя зафиксировал на нём свой взгляд.

— Ага, я понимаю, — сказал Володя хриплым от гнева голосом. — Тебе это просто нравится, да? Ты любишь, когда тебя по роже бьют? Ну тогда я тебе сейчас ещё кое-что получше устрою!

Он сжал кулак и, прицелившись Косте прямо в лицо, размахнулся так сильно, что не увернись тот вовремя, не обошлось бы без сломанного носа или выбитых зубов.

— Послушай, — сказал Костя серьёзно, — если ты ещё раз попытаешься меня ударить, я тебе отвечу тем же.

Володя презрительно поморщился, но всё же опустил готовый к дальнейшим действиям кулак.

— Ну вот мы и заговорили! — воскликнул он с сарказмом в голосе. — Только прежде, чем говорить, не мешало бы подумать, а то ведь за такие разговоры и поплатиться можно... Ну-ка быстро на колени! — закричал он вдруг Косте, пытаясь столкнуть его с кровати.

— Нет, — ответил Костя, отодвигаясь от него.

— Так-так, — задумчиво проговорил Володя. — Значит ты, дрянь, всё-таки серьёзно решил мне противоречить?!

На несколько секунд воцарилось молчание. Пока длилась пауза, выражение лица Володи становилось всё пасмурнее. Казалось, вот-вот разразится гроза. Но первым заговорил всё же Костя.

— Я больше никогда не встану перед тобой на колени, — сказал он печально, почти с сожалением в голосе. — Потому что я ухожу.

Володя сохранял всё тот же сурово-непроницаемый вид. Костя, наверняка, не стал бы говорить дальше, если бы посмотрел в этот момент ему в лицо, но Костины глаза были по-прежнему устремлены куда-то в пустоту и, так и не взглянув на Володю, он продолжал:

— Я всё обдумал. Так будет лучше. Ты не любишь меня — теперь это ясно. Но я не упрекаю тебя. Наоборот — спасибо, что ты несколько недель подряд дарил мне хотя бы иллюзию любви. Это было головокружительно и прекрасно, — голос Кости зазвучал как-то особенно проникновенно.

— Прекрати говорить как баба! Это противно! — оборвал его Володя, однако далеко не так грозно, как можно было бы ожидать, принимая во внимание крайне суровое выражение его лица.

Костя, как бы соглашаясь с ним, кивнул головой и, поднявшись с кровати, начал собирать свои вещи. Володя молча наблюдал за ним, пытаясь скрыть одолевавшую его растерянность то за нахмуренными бровями, то за саркастической усмешкой.

— К родителями, значит, пойдёшь, — сказал он наконец. — То-то твой папочка обрадуется, просто праздник устроит, наверное. Торжество справедливости и благонравия над всякими глупостями! Возвращение блудного сына в лоно семьи! Перед ним-то на колени встанешь или нет? В любом случае, советую особо не противоречить, а то ведь чего доброго лишит отеческого благословения.

Костя коротко взглянул на него и снова принялся заталкивать вещи в спортивную сумку.

— Да ты не бойся, — продолжал Володя. — Он тебя простит. Обязательно простит. Куда ему деваться? И даже ещё больше любить будет. Ведь к мишени, в которую наконец удалось попасть, питают намного более тёплые чувства, не так ли? А он на этот раз попал в самое яблочко, сто очков выбил, можно сказать. Полная победа на его стороне! Сын возвращается с повинной — большего и желать нечего... Но, впрочем, знаешь, он тебя не сразу простит. Это было бы слишком уж легко и даже в какой-то мере непедагогично. Нельзя же совсем без наказания? Так что он тебя сперва как следует помучает: заставит у него прощения просить на разные лады, а потом ещё и ещё раз. Ну на сотый раз ты, конечно, не выдержишь, откажешься, скажешь ему какую-нибудь грубость, но потом пожалеешь, ведь скоро — очень скоро — все извинения придётся сначала начинать, только с ещё большим пылом, с ещё большей самоотдачей. И так каждый день, до бесконечности, вернее до того прекрасного момента, когда он наконец выбьет из тебя последние остатки гордости и воли...

Костя молча застегнул сумку и оценивающе попробовал её на вес.

— Да прекратишь ты свои дурацкие выходки или нет?! — закричал Володя, с ужасом осознавая, что его голос дрожит.

— Какие выходки? — не понял Костя.

— Ты ведь не собираешься уходить, я же вижу, — Володя старался говорить как можно увереннее и твёрже. — Напугать меня хочешь, да? Только учти — обратной дороги нет. Либо ты сейчас же прекращаешь эту комедию, либо и вправду убирайся к чёрту, навсегда!

Володя закурил. Костя остановился перед ним, теребя ручку всё ещё лежавшей на полу сумки. Казалось, он что-то обдумывает.

— Послушай, Володя, — проговорил Костя наконец. — Я на самом деле ухожу. Но мне бы не хотелось расставаться с тобой так. Мы не подходим друг другу — это ясно, но совсем необязательно становиться теперь врагами. Давай попрощаемся по-хорошему.

Володя молчал, хмуря брови.

— Ну ладно, — вздохнул Костя после некоторой паузы. — По крайней мере ты знаешь, что я не держу на тебя зла. Надеюсь, ты на меня тоже. Так что давай, — он протянул ему руку.

Володя отвернулся:

— Я пожимаю руку только мужчинам, а не... таким, как ты.

Костя ещё раз вздохнул и, не обронив больше ни слова, почти бесшумными шагами вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. 

Уже на улице, когда он стремительно удалялся от "дома художников", его нагнал Валерий Павлович.

— Костя! Костя! — закричал он ему вслед, размахивая руками.

Костя остановился и, обернувшись, несмотря на свои расстроенные чувства, с трудом удержался от улыбки — настолько комично выглядел Валерий Павлович, бегущий по тротуару в своих обычных коротеньких тренировочных штанах с развевающейся на ветру бородой, в которой присутствовала практически вся цветовая гамма — от рыжего до темно-каштанового. Можно было подумать, что он использует её в качестве палитры.

— А, Валерий Павлович, — сказал Костя, когда тот, переводя дыхание, поравнялся с ним. — Извините, я забыл с вами попрощаться. Ведь я ухожу.

— Знаю, знаю, — Валерий Павлович снова энергично замахал руками. — Совсем тебя этот изверг довёл!

— О чём это вы? — недовольно поморщился Костя. — Никто меня не доводил... Так или иначе, мне надо спешить. До свидания.

Костя кивнул Валерию Павловичу и пошёл дальше.

— Да не скрывай ты от меня ничего! — в волнении воскликнул Валерий Павлович, стараясь не отставать от него и даже иногда чуть-чуть забегая вперёд. — Мне ведь всё известно, всё! Стены-то у нас в доме тонкие...

— Подслушивали что ли? — Костя презрительно взглянул на него.

— Да тут и подслушивать не надо, всё само собой в ушах оседает. Так что я и про отношения ваши прекрасно проинформирован, и про то, как он тебе сегодня угрожал, и как ты его всё-таки бросил.

— Ну так держите вашу информацию при себе. Больше она всё равно никому не нужна, — сказал Костя, переходя дорогу.

— Господи, будто я и вправду кому-то говорить собирался! — Валерий Павлович опять энергично заработал руками. — Я же просто о тебе беспокоюсь. Володя — этот бандит — искалечил ребёнка, духовно и телесно...

— Ну теперь-то вы уже можете не беспокоиться, — сухо заметил Костя. — Всё уже позади.

— Теперь-то я как раз больше всего и беспокоюсь! — возразил Валерий Павлович. — Что ты один-то будешь делать? Куда после таких переживаний пойдёшь?

— А вы разве не слышали? Такую важную информацию мимо ушей пропустили? Странно-странно. На кухню, наверное, в это время выходили или в туалет. Ладно, для невнимательных повторяем краткое содержание предыдущей серии: Володя высказал предположение, что я ухожу домой, к родителям. Я промолчал, а молчание — знак согласия, значит так оно и есть. На этом мыльная опера заканчивается. Не забудьте выключить телевизор и вовремя расстаться с любимыми персонажами.

— Костя-Костя, — покачал головой Валерий Павлович. — Ну зачем ты меня своим врагом считаешь? Я ведь помочь тебе хочу. Я же понимаю, что к родителям ты не хочешь, да они, наверное, и ругаться будут.

— Не беспокойтесь, я как-нибудь переживу, — бросил ему Костя.

— Да зачем мучиться-то? Можно ведь всё по-другому организовать. Ты послушай опытного человека... У меня заработок есть, хоть и небольшой, но всё же. На первое время нам как-нибудь хватит. Ты меня только правильно пойми — я от тебя ничего не требую. Я знаю, что так сразу всё быть не может, что тебе сначала привыкнуть надо...

Костя шёл молча, повернув голову в противоположную от Валерия Павловича сторону.

— На прежней квартире мы, конечно, оставаться не можем, — продолжал Валерий Павлович, — твой Володя нас просто так в покое не оставит. Но я уже всё продумал: надо будет новое жильё подыскать, я и так переезжать собирался — дом-то не самый чистый и удобный. А тебя мы, пока всё не уладится, у одного моего приятеля пристроим...

— Так вы меня, значит, уже и своему приятелю пообещали? — усмехнулся Костя.

— Да что ты?! — Валерий Павлович в непритворном эмоциональном порыве прижал руки к груди. — Как тебе такое вообще в голову могло прийти! Я же от всей души помочь хочу. И тем более, — он понизил голос, — разве я тебя добровольно кому-нибудь уступил бы?.. 

Костя толкнул одну из стеклянных дверей, ведущих в холл станции метро "Маяковская" и шагнул внутрь. Качнувшаяся назад тяжёлая дверь чуть не сбила Валерия Павловича с ног, но он в последний момент успел-таки поддержать её рукой и протиснуться вслед за Костей. Однако ему тут же пришлось на некоторое время прекратить преследование, так как какой-то карапуз лет трёх, проходивший мимо со своей мамой, потянул умудрённого опытом художника за одну из болтающихся на уровне голени рейтузных бретелек, которые тому, видимо, не удалось в этот день натянуть на стопу.

— Ну-ка отпусти, — мягко попросил Валерий Павлович.

Но малыш и не думал отпускать, а, наоборот, с восторгом потянул ещё сильнее. Если бы его мама вовремя не вмешалась и не разжала маленький упрямый кулачок, Валерий Павлович, вероятно, лишился бы штанов.

— Ну вот, — сказала мама малышу, когда Валерий Павлович снова смешался с толпой. — Придётся не давать тебе шоколадку. Потрогал больного дяденьку — теперь надо ручки мыть.

Тем временем обеспокоенному Валерию Павловичу всё же удалось снова нагнать Костю. Тот стоял около турникетов и немного растерянно переминался с ноги на ногу, будто никак не мог решиться, идти дальше или нет. Когда Валерий Павлович опять возник перед ним, Костя потупил глаза и смущённо произнёс: 

— У вас не найдётся пятачка? А то мне за проезд заплатить нечем.

— Ну конечно найдётся! — воскликнул Валерий Павлович, поспешно доставая кошелёк, вынимая из него пять копеек и вручая монетку Косте.

— Спасибо, Валерий Павлович, — сказал Костя. — Вы очень хороший человек, и добрый. Желаю вам поскорее найти кого-нибудь, кто ответит на ваши чувства. До свидания.

— До свидания, — Валерий Павлович грустно опустил голову.

Костя бросил монетку и прошёл через турникет. Уже с эскалатора он обернулся назад — Валерий Павлович всё ещё стоял на том же месте, внимательно глядя ему вслед.

Когда продвигавшийся вниз эскалатор полностью скрыл его от этих печальных глаз, Костя облегчённо вздохнул и сам начал с интересом оглядываться по сторонам. Всё казалось ему новым и необычным. За последнее время он привык смотреть на окружающих его людей с высокомерием художника, сознающего своё превосходство перед толпой и в то же время вынужденного самоотверженно противостоять её агрессивному невежеству, но теперь ему доставляло удовольствие, как в былые времена, просто-напросто беззаботно слиться с этой толпой и, ни о чём не думая, наслаждаться чувством причастности к общей хаотичной и в то же время наполненной каким-то потаённым смыслом повседневной суете. Усевшись на скамейку в вагоне подоспевшего поезда, Костя даже состроил глазки хорошенькой белокурой болонке, разлёгшейся на коленях у старушки, занимавшей место напротив. 

"Вот бы зарисовать её сейчас, — подумал он, вынимая из сумки папку со своими рисунками и жёлтый карандаш. — Белое-то на белом не видно будет, — объяснил он сам себе выбор цвета, — а жёлтый к белому ближе всего".

Достав из папки чистый листок бумаги, Костя принялся старательно выводить на бумаге какие-то линии, то и дело поглядывая на собачку. Сидевший рядом с ним мужчина заглянул ему под руку и, увидев, что тот нарисовал неровный овал с отходящими от него наподобие солнечных лучей палочками, брезгливо отвернулся. Хозяйка болонки, хоть и не могла со своего места разглядеть рождающееся произведение искусства, на всякий случай прикрыла собачку рукой.

"Всё равно уже готово, — подумал Костя, любуясь на свой рисунок. — Да и выходить скоро пора".

Он сам удивлялся, как легко и спокойно было у него на сердце. Выйдя из метро, Костя секунду раздумывал, не прогуляться ли тотчас в ставшем ему с детских времён почти родным Московском Парке Победы, но всё же решил сначала занести домой вещи и объявить родителям о своём возвращении, а потом уже продолжать дальше наслаждаться жизнью. К тому же он не на шутку проголодался — два дня почти совсем без еды давали себя знать. 

Войдя в прекрасно знакомый ему просторный подъезд, Костя поднялся пешком на третий этаж и, не решаясь после такого долгого отсутствия пользоваться собственным ключом, позвонил в дверь.

— Костя! — услышал он ещё из-за закрытой двери радостный возглас заглянувшей в глазок Марфы Петровны. — Костя! — она поспешно открыла ему и тут же заключила его в объятия. — Ну наконец-то! Какая радость! Какая радость!

Костя позволил ещё немного потормошить себя и затем осторожно высвободился из её объятий.

— Я хочу кушать, — сказал он нерешительно. — У нас есть что-нибудь?

— Ну конечно, конечно, есть! — Марфа Петровна устремилась было в кухню, но, спохватившись, крепко схватила его за руку и потянула за собой.

— Теперь ни на шаг от тебя не отойду, — с улыбкой проговорила она. — А то ещё снова сбежишь куда-нибудь.

Усадив сына за стол, Марфа Петровна принялась разогревать борщ и жаркое, то и дело норовя приблизиться к Косте и мимоходом погладить его по голове или поцеловать в щёку.

— Как у вас дела... с папой? — осторожно спросил Костя.

— У нас с папой? Всё прекрасно, прекрасно! — защебетала она. — Эх, не должна была бабушка тебе всю эту историю про больницу рассказывать. Зачем? Ведь недоразумение же тогда произошло, больше ничего. А ты поверил, бедненький, и сбежал, да? Но теперь всё снова в полном порядке: у нас с папой, как говорится, совет да любовь. А кто старое помянёт, тому глаз вон, правда?

— Хм, — скептически поморщился Костя. — Вам виднее.

— Ну что же ты говоришь такое? Почему нам виднее? Мы же, Костенька, в первую очередь ради тебя друг за друга держимся. Ты нашу с папой любовь венчаешь и скрепляешь. Так что семья — это общее дело, тут всё всех касается. Поэтому, я думаю, тебя должно радовать, что мы с папой в мире и согласии живём.

— Ну ладно, я рад за вас, — вяло согласился Костя.

— За нас? — Марфа Петровна всплеснула руками. — За себя, за себя радуйся — о твоей же семье речь идёт!

— Ладно, мама, — отмахнулся Костя. — Давай о чём-нибудь другом поговорим.

— Давай-давай, — согласилась Марфа Петровна, подавая на стол. — Где ты был всё это время? Чем занимался?

— А разве Авдотья Романовна тебе ничего не рассказывала? Ты же сама посылала её ко мне.

Лицо Марфы Петровны заметно омрачилось.

— Да, Дуня мне рассказала... кое-что. Но я думаю, она всё не совсем правильно поняла. Ведь, знаешь, так легко ошибиться, когда не знаком с сутью дела да ещё эмоции всякие примешиваются...

— Так что она рассказала-то? — нетерпеливо спросил Костя, принимаясь за борщ.

— Она... Но ты лучше поешь, отдохнёшь и сам потом расскажешь... то, что посчитаешь нужным, — Марфа Петровна села за стол напротив сына.

— Да нечего тут особенно рассказывать, — отозвался Костя. — Всё очень просто: я полюбил одного человека и жил с ним вместе. Теперь мы расстались. Вот и всё.

— Одного человека? — дрожащим голос повторила Марфа Петровна. — Неужели это и вправду был... мужчина?

— Да, — ответил Костя, с аппетитом поглощая борщ.

Несколько секунд Марфа Петровна сидела в каком-то оцепенении, из которого её вывело только подогревающееся на плите жаркое.

— Он соблазнил тебя? — приглушённым голосом спросила она, снова возвращаясь на своё место.

— Ах, мама, какая разница, кто кого соблазнил.

— Но ты ведь... ты ведь не... гомосексуалист?

— Нет, думаю, что нет, — Костя наконец разделался с борщом и сам пошёл к плите набирать себе жаркое. — Это, наверное, была просто случайность. Мне трудно представить, что я когда-нибудь ещё раз полюблю мужчину. Впрочем, мне вообще пока трудно представить, что я в ближайшее время полюблю кого-нибудь другого. Такие раны, к сожалению, быстро не затягиваются.

Он отрезал себе кусок хлеба и, снова усевшись за стол, занялся вторым блюдом.

— Ты совершил большую глупость, мой котёночек, — вздохнула Марфа Петровна. — Нет, не глупость, — тут же спохватилась она. — Зачем так драматизировать? Просто ошибку. Да, ошибку, что в твоём возрасте очень и очень простительно. Ведь, знаешь, нам всем свойственно ошибаться. Так что никто не упрекает тебя, и вообще: самое лучшее — забыть эту историю навсегда. Правда? Конечно, Дунечка имела неосторожность рассказать мне о своём визите к тебе в присутствии твоего папы. Но это ещё можно поправить. Ведь она со свойственной ей деликатностью оформила свой отчёт как серию поверхностных впечатлений и туманных догадок, не утверждая преждевременно ничего определённого. Так что теперь несложно объяснить всё папе каким-нибудь естественным, не вызывающим подозрений образом, сказать, что Дунечке показалось и так далее. Зачем папе всё знать, правда? Да ты и сам скоро эту историю забудешь, когда жизнь снова в нормальное русло войдёт... 

— Нет, мама, — покачал головой Костя. — Может быть, это и была ошибка, но ещё большей ошибкой будет про неё забыть и пытаться делать вид, что в моей жизни ничего не произошло. А я ведь теперь стал совершенно другим. И в нормальное русло уже ничего больше не войдёт, как ни старайся.

— Да почему же не войдёт? — всплеснула руками Марфа Петровна. — Тебе просто необходимо отдохнуть, отвлечься. Вот увидишь, всё обязательно встанет на свои места.

— Знаешь что? Если честно, я совсем не хочу возвращаться в прошлое. Как бы больно мне ни было вспоминать некоторые эпизоды с Володей, именно он — вольно или невольно — пробудил во мне настоящее вдохновение, именно то, что я пережил рядом с ним, сделало из меня художника и научило по-другому воспринимать действительность.

— Художника? — рассеянно повторила Марфа Петровна. — Да, папа мне рассказывал, как ты свои рисунки на улице продавал. Впрочем, он не совсем разобрал, что там нарисовано. Может, ты мне покажешь, деточка, если ещё не всё продал?

— Ни одного не продал! — весело уточнил Костя и, отодвинув от себя пустую тарелку, направился в прихожую, где осталась лежать его сумка. — Вот, — сказал он, вернувшись и протягивая ей пухлую папку.

Марфа Петровна улыбнулась:

— Мама поймёт. Даже если у тебя ещё не очень хорошо получается...

Но в эту секунду раскрывшая папку с рисунками Марфа Петровна невольно вскрикнула от ужаса, прервав тем самым начатую фразу.

— Что это? — пролепетала она, поспешно просматривая разрозненные листки, испещрённые непонятными цветными линиями и похожими на кляксы геометрическими телами.

— Рисунки, — пояснил Костя. — Вот этот — последний, самый новый. Я его прямо по дороге домой нарисовал. Он, в отличии от большинства, не абстрактный, а изображает нечто конкретное.

Марфа Петровна неуверенно покрутила перед собой листок, на который указывал Костя.

— Это... ёжик что ли? — робко проговорила она наконец.

— Да нет, болонка, — поправил Костя.

— А зачем у неё иголки?

— Это не иголки, а шёрстка. Впрочем, такие мелочи не имеют особого значения. Главное, чтобы зрителям настроение передавалось — счастливое, радостное.

Впрочем, судя по кислому лицу Марфы Петровны, нельзя было сказать, что Косте в данном случае удалось добиться желаемого эффекта.

— Ладно, мама, — сказал Костя. — Мне сейчас срочно нужно помыться и хорошенько выспаться. А ты, если хочешь, можешь пока повнимательней рисунки посмотреть.

Оказавшись в просторной ванной комнате, Костя скинул с себя одежду, тут же затолкав её в корзину для грязного белья, и с наслаждением встал под душ. Весь последний месяц он мылся только от случая к случаю, то в переполненной народом бане, то в облезлой ванне у каких-то Володиных знакомых, и теперь находился под приятным впечатлением вновь обретённого комфорта. Завершив омовение, Костя обмотал вокруг бёдер широкое махровое полотенце и прошмыгнул в свою комнату. Там практически ничего не изменилось за время его отсутствия, только прибрано было, пожалуй, тщательнее, чем обычно. Костя кинул полотенце на ближайший стул и забрался в кровать, блаженно ощущая прикосновение чистого постельного белья к голому телу. Не прошло и минуты, как он уже погрузился в долгий и сладкий сон. 

Снилось Косте, что он легко, как птица в полёте, скользит по бескрайнему катку, непринуждённо выделывая на льду сложнейшие пируэты, от которых захватывает дыхание. Костя и сам удивлялся, как у него это получалось, но ему некогда было предаваться размышлениям — все мысли тонули в бесконечном восторге от собственной ловкости и умения владеть каждым мускулом своего тела.

"Надо будет и вправду как-нибудь сходить на каток", — подумал он, когда сновидение стало постепенно исчезать, уступая место блаженной полудрёме, предшествующей пробуждению.

На протяжении нескольких секунд Костя искренне верил в то, что подобное фигурное катание можно незамедлительно осуществить в действительности. Однако, чем отчётливее осознавал он себя за пределами волшебного царства снов, тем настойчивее становились его сомнения в своих способностях организовать на льду столь блестящее шоу. От этого на душе становилось как-то грустно, почти тоскливо...

Костя открыл глаза. На краю его кровати сидел отец, вероятно только недавно вернувшийся домой: на нём всё ещё был костюм и галстук, которые он обычно надевал на работу. Свидригайлов не сразу заметил, что Костя проснулся и потому смотрел перед собой каким-то отсутствующим и до странности пустым взглядом, будто нянька, только что укачавшая доверенного ей ребёнка и теперь погрузившаяся от скуки в равнодушное оцепенение. Но увидев, что его сын лежит с открытыми с глазами, Свидригайлов тот час же придал своему лицу властное выражение и, нахмурив брови, проговорил:

— Ну что, закончились твои приключения?

— Вроде да, — ответил Костя, потягиваясь.

— Так-то лучше, — Свидригайлов одобрительно закивал головой.

Костя с удивлением заметил, что глаза его отца в этот момент опять стали какими-то стеклянными и ничего не выражающими. Вообще, вид у Свидригайлова был, против обыкновения, довольно усталый и даже немного рассеянный. Под глазами отчётливо обозначались круги, свидетельствующие о бессонных ночах.

"Неужели он так из-за меня переволновался?" — изумлённо подумал Костя.

В комнату заглянула Марфа Петровна. 

— Проснулся уже, да? — защебетала она, приближаясь к Костиной кровати почти хореографически выверенными шагами и напоминая при этом танцовщиц ансамбля "Берёзка", выплывающих на сцену в своих длинных до пола сарафанах. — А папа хотел с тобой непременно поговорить как можно скорее, — Марфа Петровна пожала плечами, будто извиняясь за подобную нетерпеливость Свидригайлова. — Может, всё-таки отложишь до завтра? — обратилась она к мужу, — ведь устал же ребёнок. Хоть денёк-то ему дай в себя прийти.

Она попыталась подействовать на Свидригайлова чарующей улыбкой, но тот, казалось, всё ещё был полностью погружён в собственные мысли и смотрел совсем в другую сторону. Когда он наконец медленно, будто совершая над собой насилие, поднял на неё глаза, Марфа Петровна уже сама устала от своей улыбки и двигала ртом туда-сюда, пытаясь расслабить онемевшие от напряжения мускулы лица.

— Чего откладывать? — произнёс Свидригайлов, отчётливо выговаривая каждое слово. — Натворил тут дел — пусть отвечает.

— Да что же он такого натворил? — почти взвизгнула Марфа Петровна. — Ну сбежал из дому без спросу! Ну прогулял вступительный экзамен! С кем не случается? Я вот тоже, когда мне семнадцать было, с мамой один раз поругалась, а потом из дому сбежала и к подруге ночевать пошла...

— Ах, замолчи, — мрачно посоветовал Свидригайлов. — Вы там с подругой тоже что ли Содом и Гоморру развели?

— А как же?.. То есть что ты имеешь в виду? — запнулась вдруг Марфа Петровна.

— А это уж нам пусть сам Костя опишет, — голос Свидригайлова звучал глухо и тяжело, будто он был актёром древнегреческого театра, произносящим некий судьбоносный монолог, заставляющий сердца зрителей трепетать от неподдельного ужаса. — Пусть расскажет про свои любовные утехи с этим... Как его?..

— Да что ты, Аркаша? — Марфа Петровна нервно вздрогнула, не столько от слов Свидригайлова, сколько от леденящего душу театрального тона, каким были сказаны эти слова. — Я же говорила тебе: Дунечке всё показалось. Она ведь с ним тогда едва поговорила и ничего, конечно, толком разузнать не могла...

— Перестань, мама, — перебил её Костя. — Зачем скрывать-то? Авдотья не ошиблась, — обратился он к отцу. — Да и как тут можно было ошибиться? Я же ей прямо сказал, что люблю Володю и живу с ним. Так оно и было.

Марфа Петровна, готовая в любой момент заплакать, бессильно опустилась на стул.

— "Люблю Володю!" — вскричал Свидригайлов, словно отчаянно пытаясь довести до своего сознания смысл этого признания. — "Люблю Володю!" — повторил он. — А я люблю Петра Петровича, Александра Михайловича и ещё дядю Колю-водопроводчика! Вот так вот! — он стукнул кулаком по матрасу, который в ответ на это жалобно скрипнул пружинами. — Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? — Свидригайлов устремил на сына какой-то грозный и в то же время потерянный взгляд, его зрачки беспокойно бегали туда-сюда!

"Нет, он о чём-то другом думает, — решил про себя Костя, — и злится, вроде бы, совсем не из-за меня... По крайней мере, не только из-за меня".

— Выбей себе из головы этот бред! — продолжал Свидригайлов. — И надейся, что ты не подхватил какую-нибудь болезнь...

Костя слегка привстал в постели, одеяло сползло немного вниз.

— Что это? — нахмурился Свидригайлов, чей взгляд упал на алые пятна ожогов, отчётливо выделяющиеся на Костином животе. — Я тебя спрашиваю: что это такое?

Марфа Петровна ахнула.

— Разве вам Авдотья Романовна не рассказала? — пожал плечами Костя. — Я ведь ей нарочно показывал.

— Это же... это же от сигарет следы, — проговорил Свидригайлов с внезапно вкравшейся в его голос дрожью. — Откуда?! Это он сделал? Твой Володя? Отвечай!

— Ну конечно, он, — сказал Костя, спокойно глядя в глаза отцу. — Думаешь, я бы кому-то другому позволил?

Марфа Петровна заплакала.

— Что же это такое творится?! — воскликнул Свидригайлов, очевидно теряя контроль над своими эмоциями. — Я тебя в детстве хоть пальцем тронул, а? Хоть один разок ударил? Нет, ни разу такой роскоши себе не позволил! А тут вдруг является не пойми кто и делает с тобой, что хочет. Нет, я милицию вызову...

— Да прекрати, папа, — проговорил Костя. — Милиция ничего сделать не сможет, я на Володю заявлять не буду.

— Ну так мы заявим! — Свидригайлов поднялся с кровати. — Найдём на него управу, не волнуйся!

Быстрым шагом Свидригайлов вышел из Костиной комнаты.

— Не надо, Аркаша, не надо! — Марфа Петровна побежала за ним в прихожую. — Зачем такую кашу заваривать? Он же от него ушёл! Навсегда!..

Но Свидригайлов, не отвечая ей, вошёл в спальню и, закрыв дверь на задвижку, взялся за стоявший на тумбочке у кровати телефон.

"Так дальше продолжаться не может! — подумал он. — Надо положить конец всей этой истории!"

Ослабив узел галстука, Свидригайлов набрал Дунин номер.

— Алло! — раздался в трубке так хорошо знакомый ему ангельский голос.

— Дуня? Это я, — Свидригайлов старался говорить негромко, но прерывистое дыхание и подрагивающий голос выдавали его крайнее волнение.

— Вы, Аркадий Иванович? — Дуня, казалось, была несколько озадачена. — Что-нибудь случилось?

— Случилось! Давно уже случилось! Скажи, неужели ты и вправду собираешься выходить за этого... Петра Петровича. Подумай хорошенько, девочка, если, конечно, совсем ещё голову не потеряла!

— Чего думать? Я давно уже решила, — подчёркнуто холодно произнесла Дуня.

— Решила, говоришь, давно? Ну надо же какая молодец!.. Да это Марфа за тебя всё решила, а ты, как послушная собачка, у неё на поводу побежала. Она же этой свадьбой мне — понимаешь, мне! — отомстить хочет, до умопомрачения меня этой дурацкой женитьбой довести пытается, чтобы я стоял, пальчики облизывал и ничего сделать не мог. Понятно?

Дуня молчала.

— Я весь мир к твоим ногам положить был готов, — продолжал Свидригайлов, переходя почти на шёпот. — Я же практически молился на тебя, знаешь ли ты это? И что же? Теперь моё сокровище должно достаться какому-то Лужину, который даже и не способен оценить этот дар? Нет уж! Хватит! Я больше не намерен спокойно наблюдать за тем, как другие отхватывают себе лакомые куски прямо у меня перед носом! Молчи! Я знаю, ты хочешь замуж. Вернее, ты вбила себе в голову, что хочешь этого. Ну так я тебе это сам устрою! Отмени свадьбу, пока не поздно, и я уйду от жены, поняла? Тут же подам на развод, ясно?

— Вы подайте сначала, — насмешливо отозвалась Дуня, — а потом уже поговорим, — она повесила трубку.

"Дрянь! — воскликнул про себя Свидригайлов. — Какая дрянь! Она сведёт меня с ума! И очень скоро!"

Нетвёрдым шагом вышел он из спальни. В коридоре стояла заплаканная Марфа Петровна.

— Ну что сказала милиция? — робко спросила она, вытирая глаза.

— Сказала... сказала, что пока это дело необходимо отложить. Но ненадолго, ненадолго...

Глава одиннадцатая. Иван Топорышкин

Соня стащила с запястья один из своих плетёных браслетов-фенечек и положила его на могилку, такую низенькую, что через неё вообще легко было перешагнуть, даже не заметив на пути никакого препятствия. Только каменная плитка, чуть наклонённая назад, как изголовье раскладушки, напоминала о том, что здесь похоронен "Семён Мармеладов".

— Вот увидишь, — сказала Соня стоявшему рядом с ней Раскольникову. — Он и эту фенечку возьмёт, как те другие — вчера и позавчера. 

Раскольников досадливо поморщился:

— Да не брал он ничего, я же тебе говорю. Просто ветер унёс или бомжи какие-нибудь, которые здесь по ночам ошиваются.

— Пусть хоть так, — пожала плечами Соня, — а я всё равно каждый раз, когда сюда прихожу, кладу ему что-нибудь. Мне приятно думать, что он возьмёт. Это между нами хоть какую-то связь создаёт, — она улыбнулась и погладила пальцами каменную плитку с именем своего отца.

— Ну пойдём что ли? — нетерпеливо обратился к ней Раскольников, который и так уже стоял на некотором расстоянии от могилы, готовый в любой момент развернуться и идти прочь.

— Да, сейчас, — отозвалась Соня. — Ты иди вперёд. Мне надо ему ещё кое-что сказать, я тебя догоню.

Раскольников, поколебавшись секунду, побрёл по узкой, заросшей травой тропинке, ведущей через Смоленское кладбище. Кладбище это было старинное, до Революции оно принадлежало лютеранской общине и регулярно украшалось внушительными усыпальницами зажиточных немецких купцов и ремесленников. Теперь, уже на протяжении многих десятилетий роскошное некогда кладбище переживало свой полный упадок, на нём и не хоронили никого с незапамятных времён. Это уж Соне удалось с большим трудом с кем-то договориться и организовать похороны отца именно здесь.

"Забавно, — подумал Раскольников, пробираясь между потрескавшимися колоннами и усеянными муравьями статуями некогда монументальных мавзолеев, скрытых теперь от нескромных взглядов пышно разросшимся кустарником, — здесь просто-таки вдвойне ощущаешь, что ничто на земле не вечно. С одной стороны, кладбище само по себе уже наводит на такие мысли, а с другой стороны, когда видишь, что и кладбище тоже медленно, но верно разрушаясь, утекает в Лету, то совсем как-то тоскливо становится... Не заблудиться бы тут, чего доброго".

Но Соня уже нагнала его. Они свернули на дорожку пошире и молча пошли рядом.

— Как здесь хорошо! — сказала наконец Соня. — Тихо, птички поют, всё так торжественно и печально, но как-то по-хорошему печально. Я когда маленькая была, меня сюда мама гулять водила, как в парк. Зимой мы тут даже на саночках катались. Так вот, знаешь, мне казалось порой, что это и есть так называемый "тот свет".

— Да, было бы неплохо, — усмехнулся Раскольников, заметив белку, промелькнувшую в высокой траве, обрамляющей неровные края дорожки.

— Жаль, что маму здесь похоронить не удалось, — вздохнула Соня. — Тогда, три года назад точно бы никто не разрешил. Её на Южное отвезли. Это очень далеко, практически за городом. Там всё совсем по-другому: представь себе огромное поле, открытое со всех сторон пронизывающим ветрам и раскалённым солнечным лучам, засаженное уходящими за горизонт грядками могил. Как неуютно должны чувствовать себя там мёртвые!

— Н-да, хорошо, что они уже ничего не чувствуют, — заметил Раскольников.

— Нет, — запротестовала Соня, — они чувствуют. По-другому, чем мы, но наверняка чувствуют. Я уверена, что папе хорошо лежать здесь, в таком тихом, красивом месте, совсем близко от нашего дома. Ведь, знаешь, Родион, Васильевский остров — это сердце Ленинграда. На Васильевском мой папа родился, здесь прожил всю жизнь, здесь и остался после смерти. По-моему, это прекрасно!

— Чего же тут прекрасного? — невольно усмехнулся Раскольников, лишь секунду спустя сообразив, что совершает бестактность.

Но Сонечка и не думала обижаться. Личная причастность к усопшему, по-видимому, совершенно не мешала ей вести обобщённую дискуссию о проблемах смерти и похорон.

— Разве это не прекрасно — быть похороненным там, где ты появился на свет? — с некоторым удивлением спросила она Раскольникова. — Я не могу точно объяснить, но в этом есть что-то особенное, что-то символическое...

— И я даже знаю что, — оборвал её Раскольников. — Найти, как говорится, вечный покой там, где ты родился, — это же символ безнадёжности и больше ничего, символ жизни без смысла и без движения. Я не о твоём отце, конечно, говорю... — опять спохватился Раскольников.

— Почему же не о нём? — спокойно возразила Соня. — Я согласна, что его жизнь не имела особого смысла, если привычное понятие о смысле применить. Но, знаешь, — она вдруг улыбнулась, — я вот недавно стихи Даниила Хармса прочитала, нашла в одной детской книжке и прочитала. Особенно меня один стишок удивил, бессмысленный он был какой-то: "Иван Топорышкин пошёл на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул болот, а пудель вприпрыжку попал на топор", ну и так далее. Я ничего не поняла, но очень смеялась. А потом я послесловие открыла, там объяснялось, что это литературный приём такой — полный абсурд, представляешь? Эта такая специальная бессмыслица. Ну вот, и с человеческой жизнью такое может быть, то есть смысл именно в отсутствии смысла. Понимаешь?

— Понимаю, — горько усмехнулся Раскольников. — Бессмысленно, но смешно. Хорошенькая перспектива!

— Нет-нет, я не то сказать хотела, — спохватилась Сонечка, но вдруг о чём-то задумалась и смолкла.

— Да ладно, — попытался ободрить её Раскольников. — Не в одном твоём отце дело. Жизнь бессмысленна сама по себе, по определению. Тут уж как ни напрягайся, как ни крути, а смерть всё перечеркнёт.

— Нет, не всё, — покачала головой Соня. — То, что у нас в душе находится, того ей не перечеркнуть.

— Глупенькая! — воскликнул Раскольников, не в силах сдержать своих эмоций. — Да именно вся эта хвалёная духовность и исчезнет прежде всего. Благородные помыслы, возвышенные чувства, деятельная доброта — всё это умрёт вместе с телом. Такова реальность, без прикрас и без метафор. Да, душа непременно бесследно испарится со всем своим восхитительным совершенством. А что же останется? Наши дела — чем отчаяннее, тем лучше. Сожжённые города, да так, что их невозможно заново отстроить, убитые люди, да столько, что их будут оплакивать из века в век — вот путь к бессмертию для того, кто, прежде чем исчезнуть навсегда из этого мира, решился навязать ему свою волю, — его глаза заблестели.

— Зачем ты так говоришь? — упрекнула его Соня. — Даже если ты и прав, и душа действительно смертна, то почему бы не добиться бессмертия добрыми делами. Для чего разрушать города, когда можно строить новые? 

— Можно, конечно, строить и созидать, я не спорю. Но ведь созидание созиданию рознь. В большинстве случаев оно подразумевает работу, тяжёлую, анонимную и абсолютно неблагодарную. Совершается она, как правило, коллективными силами, одиночке тут не справиться. Так что приходится людям, как муравьям, ползти друг за другом, вознося всё новые и новые соломинки на алтарь цивилизации. Это первый, самый распространённый путь созидания, и к бессмертию он никакого отношения не имеет. Но есть и второй путь, быстрый и намного более эффективный, ведущий напролом прямо к великой цели. На этом пути не обойтись без жертв и разрушений. Более того, разрушения и делают этот путь по-настоящему великим и незабываемым! Но кто пройдёт его до конца? Трудолюбивая, терпеливая масса? Нет, куда уж ей на такое решиться! Это удел отдельных героических личностей, которые своей отчаянной смелостью создадут такое, что миллионам муравьёв, слившихся воедино в организованном трудовом процессе, даже и не снилось. Сколько времени понадобится, чтобы, складывая кирпичик к кирпичику, возвести наконец мало-мальски приличный дом? И кто удивится потом этому дому, кто вспомнит поимённо его строителей? Да никто даже не сможет отличить его от тысяч и тысяч таких же продуктов терпеливого благоразумия! Но стоит разок чиркнуть спичкой, одной только спичкой, как дом сгорит до тла, в считанные часы превратится в пепел. Кто сделает это, кто зажжёт ту роковую спичку? Герой, одинокий, смелый и, если ты хочешь, в какой-то степени трагический, — Родион говорил теперь всё более увлечённо, незаметно для себя переходя на почти библейский пафос: — Он сделает своё жестокое дело, и люди вознегодуют, и возмутятся, и наполнят воздух своими стенаниями, но, главное, они... очистятся. Да, они очистятся, как то место, на котором раньше стоял их убогий домишко. Узнав великое несчастье и узрев великий подвиг, ощутят они великие пропасти в своей душе. Проклиная разрушителя, возведут они на месте преступления дворец в память о своей потере, и увидят, как прекрасен получился дворец, созданный их высоким страданием, и благословят преступника. Вот этот дворец, этот храм, внушающий из поколения в поколение ужас и восторг, и будет бессмертием героя, его реальным, ощутимым, а не каким-то там микроскопическим вкладом в дело мирового созидания. Проблема только в том, чтобы решиться. И ещё... и ещё в том, чтобы потом не жалеть... ни о чём, — он тяжело вздохнул. — Это, я думаю, и есть самое трудное.

— Ты говоришь так, будто и вправду что-то уже совершил, — немного испуганно проговорила Соня.

— Кто знает, кто знает, — отозвался Раскольников и в ту же секунду почувствовал внезапную слабость.

Остановившись, он ухватился рукой о каменную скамейку, пристроенную к роскошной некогда усыпальнице, в которой покоился "Карл Шмидт". Скамейка сильно растрескалась от времени и покрылась нежно-зелёным мхом, по которому деловито ползали божьи коровки. Эти насекомые и заставили Раскольникова всё-таки воздержаться от соблазна присесть, хотя у него ужасно кружилась голова и он не знал, долго ли ещё сможет так простоять. 

— От тебя исходит такая сила, — услышал он рядом с собой взволнованный голос Сонечки.

— Какая сила? — не понял Раскольников.

— Такая... — загадочно протянула Сонечка, прижимаясь плечом к его локтю. — Страшная и... приятная

Родион развернулся к ней и, руководствуясь каким-то внезапным побуждением, наклонившись, быстро чмокнул её в губы. Она прикрыла глаза и, встав на цыпочки, сама потянулась к нему своими бледно-розовыми губками, на которых то там, то тут виднелись золотые созвездия веснушек. Ветер зашелестел в лохматых кронах деревьев, скорбящий ангел у могилы напротив испустил, казалось, глубокий вздох и сжал покрепче крест, чтобы, не дай Бог, не выпустить его ненароком из своих длинным каменных пальцев. Раскольников снова прижался губами к Сонечкиному рту. Вбирая в себя её робкое дыхание, Родион чувствовал, как силы возвращаются к нему, будто он пил волшебный эликсир из сказки, делающий из него могучего и бесстрашного богатыря.

"Вот оно — бессмертие! — промелькнуло у него в голове. — Вечная жизнь и вечная сила!"

Когда он оторвался от Сонечки, полный сознания собственного могущества, та дрожала всем телом и, казалось, еле держалась на ногах. Он даже испугался за неё, но в ту же секунду заметил, что она, несмотря на всё своё изнеможение, улыбается самой светлой и счастливой улыбкой, на которую только была способна.

— Я люблю тебя! — воскликнул Раскольников. — Я люблю тебя! — он схватил её за плечи и потряс из стороны в сторону, будто желая убедиться, что она действительно существует в реальности, а не снится ему в сладком сне.

Вдруг лицо Сонечки искривилось какой-то непонятной гримасой, нижняя губка выскочила вперёд, носик всхлипнул. Ещё секунда, и она расплакалась, откровенно и безутешно, как ребёнок, которого обидели в песочнице.

— Что ты? Что с тобой? — растерялся Раскольников, с ужасом вспоминая, что всякий раз, когда ему случайно доводилось оставаться один на один с маленькими детьми, они почему-то обязательно начинали плакать, и ему никакими усилиями не удавалось их успокоить.

Впрочем, Родиону тут же пришло в голову, что Соня не только по своим летам давно вышла из ясельного возраста, но и на практике не раз уже подтверждала твёрдость своего характера, не давая волю слезам даже в самых тяжёлых жизненных ситуациях. Что же заставило её теперь так горько и внезапно разрыдаться?

— Ты не знаешь... не знаешь всего, — наконец проговорила она и хлопнула себя несколько раз ладонями по глазам, словно пытаясь запретить им проливать дальнейшие слёзы, но от этой процедуры они только ещё больше увлажнились. — Когда узнаешь, тогда пожалеешь... о том, что мне сказал, — Соня развернулась и быстро зашагала по тропинке, ведущей к выходу с кладбища. 

Раскольников тут же понял, какая страшная тайна растревожила её маленькое горячее сердечко в тот момент, когда счастье показалось ей таким близким и достижимым.

— Я всё уже знаю! — поспешно воскликнул он, догоняя Соню. — Я знаю, я знаю!

Они вышли за кладбищенскую ограду и продолжили свой путь между плотных рядов гаражей, которые обрамляли Смоленское кладбище, словно образуя собой дополнительную стену, надёжно защищающую царство мёртвых от внешнего мира.

— Что же ты знаешь? — пролепетала Соня, не решаясь взглянуть на него и приостанавливая от удивления свои рыдания.

— Я не хотел признаваться сразу, — спешил Раскольников поскорее избавиться от своего секрета, — но тот человек, который дал твоему отцу тогда билеты на "Аквариум", это я. Да! Мы с ним разговорились в пирожковой, и он мне всё про ситуацию в вашей семье рассказал, и про тебя тоже. Про то, чем ты вынуждена заниматься...

Соня остановилась. Раскольников ожидал, что слёзы горя на её щеках тут же сменятся слезами обиды на то, что он так долго скрывал правду, но Сонечкино лицо вдруг просветлело.

— Так это ты значит и был с билетами? — воскликнула она, улыбнувшись. — А не врёшь теперь? Да нет, не врёшь! Откуда же тебе иначе про меня знать?.. Так ты, получается, полюбил меня, несмотря ни на что? Всё знал и полюбил, да? — она радостно захлопала в ладоши.

— Да, — немного неуверенно проговорил Раскольников, будто её слова заставили его ещё раз хорошенько обдумать этот вопрос.

Но Соня пребывала теперь в таком восторженном состоянии, что даже и не думала обращать внимание на подобные психологические тонкости. Она чмокнула Раскольникова в щёку и, схватив его за руку, потянула за собой.

— О Родион, — защебетала она, — если бы ты знал, как мы теперь будем счастливы, как счастливы! Да мы вместе горы сдвинем! Горы! Или ещё что-нибудь потяжелей. Послушай, я брошу этот дурацкий заработок. Ни разу больше этого не будет, ни разу! Денег нам и так хватит, хватит! Ведь теперь как нарочно ситуация к лучшему изменилась! Я тебе ещё не говорила? Нет? Катерину Ивановну снова на работу взяли, на тот завод, где они раньше вместе с папой работали. А мне за папу как сироте пенсию назначили, тоже с завода, потому что папа у них ветераном труда был. Вот так вот для нас директор Аркадий Иванович Свидригайлов постарался...

— Свидригайлов постарался? — переспросил сквозь зубы Раскольников.

— Да что ты хмуришься? — не поняла Соня. — Ведь всё прекрасно! На эту пенсию и вдвоём при желании прожить можно. Я на тот случай говорю, если ты не сразу работу найдёшь. В любом случае, у меня ещё есть кое-какие запасы, и мы пока даже комнату отдельную сможем сохранить... 

Соня продолжала скороговоркой перечислять обстоятельства их предполагаемой совместной жизни, будто боялась упустить хотя бы одну из деталей. Раскольников был несколько озадачен практичностью и приземлённостью её рассуждений, последовавших почти непосредственно за объяснением в любви. Однако в глубине души Родион не мог не признать, что подобная деловитость действует на него успокаивающе и как будто возвращает ему назад почву под ногами, которую он не ощущал как следует с самого момента преступления. Только то обстоятельство, что Соня предлагала ему жить первое время на подачки Свидригайлова, больно ущемляло его.

Вдруг Сонечка резко остановилась и схватилась руками за голову.

— А как же Настя? — воскликнула она. — Как же я про твою подругу-то не подумала!

— Настя? — Раскольников должен был признаться себе, что он тоже до сих пор ещё не подумал о ней. 

— Бедная! Что же она делать-то будет? — неподдельно сокрушалась Соня. — Послушай, давай я с ней сама поговорю. Я ей всё объясню, всё! Вот увидишь, она обязательно поймёт и даже, думаю, моей подружкой станет! Вот было бы здорово!

— Ну это уж навряд ли получится, — улыбнулся Раскольников. — Она тебя на десять лет старше.

— Ну и что! — горячо воскликнула Сонечка. — Ты ведь тоже меня старше почти на восемь лет. Возраст вообще, по-моему, никакого значения не имеет. Главное, чтобы у людей было что-то общее!

— Как раз общего-то у вас с ней ничего и нет, — вполголоса заметил Раскольников.

— Бежим! — Соня вдруг сорвалась с места, заметив впереди трамвай, как раз подъезжающий к остановке. 

Они пустились бежать со всей силы, задыхаясь на ходу от невольно охватившего их смеха. Раскольников первым запрыгнул в трамвай и протянул Соне обе руки, чтобы помочь ей забраться вовнутрь вслед за ним, но она, всё ещё продолжая неудержимо хохотать, повисла у него на руках, не в силах залезть на площадку и даже чуть не стянула самого Родиона вниз.

— Эй там, вторая дверь, — проговорил в микрофон недовольный голос водителя. — Решайте побыстрее, входите вы или выходите...

Раскольников обхватил Соню за талию и собственноручно поднял её наверх, положив таким образом конец затруднительному восхождению. 

"Какая она лёгкая, — подумал он при этом, — и как с ней легко..."

Между тем, Соня, немного опомнившись от охватившего её только что приступа смеха, продолжала посвящать Раскольникова в свои планы на ближайшее будущее. 

— А сейчас мы знаешь что делать будем? А? Думаешь, зря я тебя в трамвай затащила? 

— Это ещё кто кого затащил, — заметил с улыбкой Раскольников.

— Не важно-не важно, — опять рассмеялась Соня. — Главное, что мы сейчас едем прямиком к метро, а оттуда уж махнём в центр, на Невский. А на Невском мы купим мороженое и пойдём в кино. 

— В кино? На какой фильм? — поинтересовался Раскольников.

— Да не всё ли равно? Что-нибудь уж выберем, на Невском кинотеатров навалом. И вообще, будем сегодня развлекаться на полную катушку, надо же как-то отметить этот день.

— Отметить? — не понял Раскольников.

— Ну конечно. Ведь мы с тобой сегодня решили быть вместе, а значит быть счастливыми. Ура!

Раскольников с беспокойством огляделся по сторонам, не услышал ли кто из посторонних наивное Сонечкино откровение. 

"Я-то, по крайней мере, ещё ничего не решал", — подумал он. — Впрочем, против того, чтобы быть счастливым я возражений не имею. А в том, что это возможно в данный момент только рядом с ней, она, пожалуй, права", — и Родион решил окончательно покориться тому течению, которое несло его вслед за Сонечкой.

У станции метро Василеостровская, где они вышли из трамвая, их внимание привлёк продавец газет, так активно и многозначительно размахивающий руками, зазывая покупателей, что, казалось, он передаёт на расстоянии какие-то условные сигналы или совершает некое ритуальное действо. Разумеется, столь энергичные призывы не могли остаться безрезультатными, и люди довольно оживлённо разбирали товар.

— Берите и вы газетку, молодые люди! — прокричал он почти в самые уши Соне и Раскольникову, когда те проходили мимо него.

— Да нет, спасибо, мы не интересуемся политикой, — весело отозвалась Соня.

— Какая там политика! — даже обиделся продавец. — Вот тут на последней странице кроссворд, видите? Первые сто человек, кто его разгадают, получат от редакции по ящику пива! Вот тут написано. Все из-за этого в основном и берут. Ну и ещё есть, правда, одна любопытная статейка...

Но Соня уже не слушала.

— Всё, мы берём! — воскликнула она. — Обожаю кроссворды разгадывать, а если за это ещё и приз, то вообще!.. — она протянула продавцу деньги.

— Да зачем нам ящик пива-то? — попытался отговорить его Раскольников.

— Ну не знаю. Просто так! Весело! — Соня схватила газету и вприпрыжку помчалась к лестнице, ведущей в вестибюль метро. — Жаль, что у меня нету с собой ручки, — сказала она, разглядывая кроссворд уже на эскалаторе, — а то бы мы прямо сейчас решили и в редакцию бы за пивом пошли.

Соня не видела в эту минуту лица Раскольникова, так как оно было полностью отгорожено от неё развёрнутой газетой, но если б она могла его видеть, то тут же не на шутку испугалась бы, потому что оно вдруг побледнело и исказилось неподдельным ужасом: дело в том, что взгляд Родиона упал на статью, помещённую на обратной кроссворду стороне страницы и озаглавленную "Праздник топора продолжается". Дрожащими пальцами выдернул он газету у Сони из рук и впился глазами в злополучную статью.

— Ну что ты там нашёл? — упрекнула его Соня. — Да не читай ты эти уголовные страшилки!

Но Раскольников так и не пожелал оторваться от статьи и, едва не грохнувшись на мраморный пол при выходе с эскалатора, продолжал свой путь, уткнувшись носом в газету. Как бы там ни было, первая часть прочитанного даже немного успокоила его: речь шла о том, что милиция в деле об убийстве женщин на канале Грибоедова продолжает настаивать на версии обычного ограбления и объявляет о том, что основным подозреваемым в настоящее время по-прежнему является задержанный несколько недель назад Ларс из Кёльна. Но во второй части заметки начиналось самое страшное: МК, который, как и следовало ожидать, являлся автором этого шедевра криминальной журналистики, прямым текстом объявлял о том, что по его независимым сведеньям несчастный немецкий строитель к преступлению никакого отношения не имеет и что настоящий убийца всё ещё гуляет на свободе. Правда, гулять ему остаётся недолго — заверял МК своих читателей — так как журналистское расследование уже почти окончено и материалы против него уже практически собраны. Теперь дело только за тем, чтобы представить их правоохранительным органам. Не желая быть голословным, автор приводил в конце своей статьи даже общую характеристику истинного преступника: студент, помешанный на идее преобразования мира путём насилия, закомплексованный неудачник, отстающий в университете по всем предметам и пользующийся заслуженным презрением своих товарищей, автор бредовых псевдофилософских статей с фашистским уклоном...

Соне наконец удалось вырвать газету из ослабевших рук Раскольникова.

— Вот привязался к этой ерунде! — сокрушённо воскликнула она.

— А? Что? — спросил Раскольников, который после обрушившегося на него потрясения с трудом возвращался к реальному миру.

— Выходить нам, вот что, — с вздохом сказала Соня, выводя его за руку из поезда.

Поток людей, который двигался им навстречу в то время, как они поднимались вверх по эскалатору, а затем шли вдоль Невского, почему-то производил теперь на Раскольникова устрашающее впечатление. Ему вдруг захотелось назад на кладбище, к тишине, покою и тому поцелую, а главное — к тому времени, когда он ещё не знал про эту ужасную заметку. Однако Соня была по-прежнему рядом с ним, а вместе с ней и лучик надежды на их общее счастье, которое она ему обещала. И этот лучик, как ни странно, всё ещё светил Родиону, даже сквозь сгустившиеся над ним тучи.

— Может сюда пойдём? — предложила Соня, останавливаясь возле кинотеатра "Аврора". — Так, что здесь идёт?

Раскольников вслед за Сонечкой бросил беглый взгляд на плакат и в ту же секунду покачнулся от ужаса: крупные ярко-красные, несколько угловато вырисованные на белом фоне буквы отчётливо складывались в одно-единственное слово — "Убийца".

— "Убийца", — объявила вслух Сонечка и, прищурившись, прочитала то, что было написано на плакате шрифтом потоньше и помельче. — "Остросюжетный боевик, США." Хочешь? — развернулась она к Родиону.

— Н-нет, — еле выговорил он. — Ты знаешь, я лучше домой пойду. Мне что-то плохо.

— Никуда ты один не пойдёшь! — Соня решительно схватила его за руку. — Твой дом теперь всё равно у меня, мы же решили! Так что если тебе действительно плохо, пойдём сразу ко мне. Понял? Там у тебя быстренько всё пройдёт. Обещаю!

Твёрдый тон, которым были сказаны эти слова, подействовал на Раскольникова немного успокаивающе, и он покорно последовал за своей спутницей.

"К тому же, если меня арестовывать придут, — подумал он, — а я не дома, то всё-таки некоторый выигрыш во времени".

Соня, как оказалось, жила совсем недалеко, на улице Ракова. Пройдя дворами, они быстро вышли к угрюмому, но, впрочем, довольно хорошо сохранившемуся фасаду, видимо, ещё дореволюционной постройки.

— Женщина, у которой я комнату снимаю, сейчас уехала в другой город к своей дочери, — объявила Соня, когда они поднимались по лестнице. — Так что мы будем одни в квартире. Здорово, да?

Раскольников немного рассеянно кивнул. Соня отворила дверь ключом и пропустила его в тёмную, пахнущую сыростью прихожую.

— Осторожно, не споткнись о швабру, — предупредила она. — Вот здесь моя комната. Заходи!

Раскольников перешагнул порог Сонечкиной комнаты, и на него сразу повеяло совсем другим ароматом — это был почти опьяняющий запах каких-то экзотических растений. Родион лишь позже понял, что это благовоние исходило от наполненной душистыми эссенциями масляной лампы, которую Соня зажигала каждый раз, приходя домой, перед портретом улыбающегося старичка с круглым пятнышком на лбу — вероятно, какого-нибудь знаменитого гуру. Стены комнаты, оклеенные несвежими, побледневшими и кое-где ободравшимися обоями, были украшены яркими гирляндами из разноцветных бумажных цветов. Из таких же цветов, как вспомнил Раскольников, был сделан и венок, водружённый на голову Мармеладова в день похорон. Вообще, подобное декоративно-наивное убранство помещения напомнило Родиону его детсадовские годы, когда они всей группой, готовясь к празднованию Первомая, заклеивали окна и стены самодельными гвоздиками. 

Кроме одного-единственного стула, узкой, аккуратно застеленной кровати и немного покосившегося набок платяного шкафа в комнате не было никакой существенной мебели. Только короткая книжная полка, на которой два красочных тома "Бхагавадгиты" соседствовали с "Алисой в стране чудес" и Даниилом Хармсом, из которого Соня цитировала Раскольникову сегодня утром. Но главным украшением Сонечкиного жилища был огромный плакат с портретом Бориса Гребенщикова. Фотограф запечатлел его в очень эффектной позе, в тот момент, когда он, сжимая в руках гитару и наклонившись слегка вперёд, что-то чувственно шептал в микрофон.

— А как те люди... те мужчины, которые к тебе сюда приходили, к нему относились? — не выдержав, спросил Раскольников, показывая на рок-звезду на плакате.

— Я знала, что ты про них спросишь, — грустно сказала Соня, усаживаясь на пол по-турецки, как и тогда в гостях у Родиона, и всё ещё задумчиво вертя в руке газету с кроссвордом. — Ну как они могли относиться к БГ? Да никак. Они его, по-моему, даже не замечали.

— А ты, ты-то как к ним сама относилась? — поинтересовался Раскольников, присев на пол рядом с ней.

— Я? Тоже никак, — вздохнула Соня. — То есть, — она печально улыбнулась, — по методу того же Ивана Топорышкина: мне это всё глупым, бессмысленным казалось, но в то же время и каким-то смешным.

— Что же тут смешного? — удивился Раскольников.

— Не знаю, всё глупое смешно, слава Богу. А то бы эту глупость и выдержать невозможно было бы. Это я раньше, ещё давно так думала.

— А потом?

— А потом у меня вот какая идея появилась: этих мужчин не презирать надо, не смеяться над ними, а любить...

— Любить?

— Да, любить. Всех надо любить, так Кришна говорил, а тех, кто к тебе специально за любовью приходит, то и тем более.

— Да не за любовью они к тебе приходили! — вскричал, не выдержав, Раскольников.

— Знаю, не только за любовью, за гадостями всякими, конечно, тоже приходили. Но и за любовью, — тихо, но твёрдо возразила Соня. — Им всем любви не хватало, я это чувствовала.

— И что же, ты их любила? — спросил Раскольников, не в силах подавить нотку презрения, закравшуюся в его голос.

— Любила, — Соня опустила глаза. — Но не той любовью, что тебя! — воскликнула она вдруг, словно спохватившись, и, схватив Раскольникова за руку, внимательно заглянула ему в лицо. — Тех я из жалости любила и ещё из отвращения. Да, так они порой отвратительны были, что прямо до жалости: и их жалко было, и себя одновременно. Вот что-то вроде любви и получалось. Только я потом поняла, что к Кришне это всё-таки никакого отношения не имеет. Кришна-то учил спокойно любить, тихо или, как говорит наш гуру, абстрактно-созерцательно, — она невольно улыбнулась длинному и, видимо, не совсем понятному ей слову. — А у меня с теми мужчинами совсем по-другому получалось, я своих чувств сдержать не могла: то расплачусь ни с того, ни с сего, то рассмеюсь прямо до истерики, а то, знаешь, — она наклонилась к самому уху Родиона, — и по-настоящему... это... страстной становлюсь, — в её глазах сверкнула какая-то наивная гордость за себя, так дети смотрят на взрослых, сообщая им о достижении, которого те от них не ожидали.

— Страстной? — переспросил Раскольников.

Соня кивнула.

— Даже и до этого доходило, ну до этого самого... — она покрутила рукой в воздухе.

— Не понимаю, — признался Раскольников.

— Ну знаешь, — продолжала Соня шёпотом, — когда жалко себя становится, до крайнего предела, а потом всё вдруг обрывается, и там, между ног, такая волна проходит, которую никак не остановить, или будто что-то рушится, что уже не подхватишь, несмотря ни на какие старания. Это ужасно страшно и больно даже немного, а после этого невыносимое презрение к себе чувствуешь, и, знаешь, в первые секунды, когда всё прошло, ничего, ну ровным счётом ничего не хочется, будто из тебя все жизненные соки куда-то вытекли. Но потом, потом ты почему-то хочешь, чтобы всё повторилось снова, от начала и до конца. Это как наркотик...

— Ты, может быть, про оргазм говоришь, — нерешительно предположил Раскольников.

— Так это, значит, и есть оргазм?! — вскричала Соня. — Я догадывалась, но сомневалась, потому что в книжке, которую мне сосед Лебезятников почитать давал, про оргазм совсем по-другому написано было.

— Ну, оно по-разному, наверное, бывает, — осторожно заметил Раскольников.

— А у тебя как? — поинтересовалась Соня.

— У меня? — Раскольников замялся. — Не знаю даже. Обычно, нормально так, — он покраснел. — Ничего особенного.

— Знаешь, — серьёзно проговорила Сонечка, — я больше не хочу оргазма. Совсем не хочу. К нашей любви это не подходит. Наша любовь чистая и светлая, в ней оргазму делать нечего. Мы и без него обойдёмся, правда?

Она посмотрела на Раскольникова с такой надеждой, что тот, боясь разочаровать её, поспешно согласился:

— Ну конечно обойдёмся, если ты так хочешь...

— Ведь я тебя, Родион, не так, как тех люблю, не из жалости, — в волнении проговорила она. — Я тебя из восхищения люблю! Я преклоняюсь перед тобой! Больше, чем перед Далай-ламой, больше, чем перед БГ! Ты так прекрасен, что я хочу наслаждаться тобой без этого дурацкого падения в пропасть, без этого наркотика, от которого я становлюсь сама не своя. Давай будем всё время трезвыми, пока мы вместе, чтобы ни на секунду не выпускать друг друга из виду! Давай, Родион, давай! — воззвала она к нему почти со слезами на глазах.

Родион вдруг как-то горько усмехнулся, затем спрятал лицо в ладонях, и Соня увидела, как его спина несколько раз вздрогнула.

— Что с тобой? — испуганно и удивлённо спросила она. — Тебе опять плохо? Или... или ты плачешь? — неуверенно предположила она. — Да разве мужчины плачут?

— Нет, не плачут, — подтвердил Раскольников, оторвав руки от лица и пытаясь вытереть мокрые глаза. — Конечно, нет! — внезапно он засмеялся сухим и холодным смехом, от которого у Сони пробежали по коже мурашки. — Просто то светлое и невинное счастье, которое ты для нас выдумала, Сонечка, — он всё ещё продолжал говорить сквозь свой недобрый смех, — долго продолжаться не может. Скоро всему конец, очень скоро.

— Что ты говоришь такое?! — в отчаянье воскликнула Соня. — И почему ты смеёшься?

— Иван Топорышкин! — расхохотался Раскольников ещё больше. — Глупо и смешно! Ничего ещё как следует не началось, а уже кончается. Жанр такой — абсурд, очень, между прочим, жизненный. 

— Мне страшно, Родион! Прекрати! — взмолилась Соня.

— Ах, так тебе страшно? — Раскольников вдруг перестал смеяться и нахмурился. — Сейчас будет ещё страшнее! Хуже, чем в остросюжетном боевике, это я тебе обещаю!

— В каком остросюжетном боевике? — Сонечка глядела на него широко раскрытыми глазами.

— Убийца! — выговорил вдруг Родион отчётливо и почти с наслаждением, будто в этом слове заключалась какая-то магическая сила. — Убийца! — повторил он, делая ударение на каждом слоге.

— Что "убийца"? — Соня задрожала.

— Я — убийца! — выдохнул из себя Раскольников в каком-то мрачном упоении. — Видишь? — он схватил валявшуюся на полу газету с кроссвордом и ткнул пальцем в статью, повествующую о продолжении "Праздника топора". — Это я тех женщин на канале Грибоедова убил! Я!

Вопреки ожиданиям Раскольникова, Соня не подняла визг, не разрыдалась в истерике, а, наоборот, даже притихла.


— Не может быть, не может быть, — произнесла она наконец, изо всех сил стараясь подавить нервную вибрацию в голосе.

— Ещё как может! — глаза Раскольников сверкнули, а губы даже разъехались чуть-чуть в стороны в мрачноватой улыбке.

"Ради этого одного момента стоило уже убить", — подумал он, заметно ободряясь и с удовольствием наблюдая за тем, какое ошеломляющее впечатление произвело на Сонечку его признание.

— Как же это произошло? — слабым голосом спросила Соня, прикладывая обе руки к груди, словно пытаясь удержать на своём месте выпрыгивающее наружу сердце.

— Да не знаю уже точно, — проговорил Раскольников, устремляя взгляд куда-то в противоположный угол комнаты. — Сам себя часто спрашиваю. Знаешь, во всём, наверное, солнышко виновато: оно слишком ярко светило, пока я в колхозе на грядке лежал, — он иронически усмехнулся. — Да и лежал я там слишком долго, так долго, что захотелось встать и что-то сделать. Плохое или хорошее — всё равно. Лучше плохое: проще и заметнее. А тут ещё эта песня привязалась: "Небо становится ближе с каждым днём". Какое небо? Почему становится ближе? А чёрт его знает! Главное, слова красивые. Бессмысленные, но умные. Как тебе такое сочетание? — спросил он не то Соню, не то Далай-ламу на стене, к которому в этот момент был устремлён его застывший взгляд. — Ну да ладно, такие тексты интерпретировать ни к чему, их чувствовать надо. Вот я и почувствовал надо мной что-то такое, что с каждым днём разрастается и очень близко ко мне подходит, проникая прямо вовнутрь. Тоска какая-то, а вместе с ней и сила. Сила и тоска — это страшные стихии, особенно если они вместе в одной душе бушуют. Хотя, может, и не с песни всё началось, а, действительно, с тех дурацких статей про Ницше, которые я два года назад написал. Да, может быть и с них. Хотя я, если честно, и думать про них потом забыл. Да и что там было интересного? Ну сверхчеловек, ну необходимость идти напролом до полной победы. Победы чего? — спросил он сам себя. — Да ничего! Победа — она и есть победа, "одна на всех, мы за ценой не постоим". Сначала нужно победить, а потом уже можно посмотреть по сторонам: за что боролись и на что, соответственно, напоролись. Теория эта, может, и неплохая была, но я чувствовал — время теорий прошло, мне хотелось действовать. И чем больше я на грядке лежал, тем больше хотелось.

— И тогда ты решил тех женщин ограбить? — всё ещё дрожащим голосом предположила Соня.

— Ограбить! — воскликнул Раскольников, не отрывая взгляда от Далай-ламы. — Да, решил ограбить. Но не смог!

— Так это не ты убил? — с какой-то надеждой спросила Сонечка.

— Я убил, я! — поспешно заверил её Раскольников, будто боялся, что она и вправду усомнится в его законной причастности к преступлению. — Убить-то убил, но не так, как хотел, а ограбить — вообще не ограбил, одно только название. А какой у меня был план, какой план! Заглядение! Я ведь старуху-коллекционершу лично знал: Настино кольцо к ней продавать носил, ну и свои часы потом. Вот эти, — Родион вынул из кармана позолоченные старинные часы и продемонстрировал их Соне, не глядя на неё. — Да, теперь они снова со мной, — объяснил он, как бы предотвращая Сонин вопрос. — Как говорится, экспроприация экспроприаторов или, попросту, возвращение награбленного назад народным массам, путём ограбления, конечно... Ну так на чём я остановился? — Раскольников спрятал часы назад в карман. — Ага, прекрасный план. К тому же сама судьбы мне, казалось, подыгрывала. Всё наилучшим образом устроилось: сестры её, Лизаветы, дома не было, ну вот я и явился к старухе под предлогом продажи очередной безделушки. Только вместо безделушки у меня в тот день за пазухой был топор...

Соня ещё сильнее задрожала. Раскольников продолжал:

— Пришёл я к этой Алёне Ивановне и сразу понял — не могу. На меня тогда как раз какая-то болезнь вдруг напала, вроде гриппа, температура поднялась, голова раскалывалась, ну и струсил я, конечно, не на шутку, чего скрывать. А кто бы на моём месте не струсил? Сверхчеловек, пожалуй, не струсил бы. И не заболел бы. А я так прямо сразу сбежать хотел. И сбежал бы обязательно, если б у меня тогда сил хватило. Нет, чувствую, не могу бежать. Да что там? Даже идти как следует не могу из-за этой болезни дурацкой. Ноги совсем ватные стали, так что легче остаться и топор этот на голову старухе опустить, чем назад по лестнице спускаться. Но я бы всё равно ушёл, не сразу, может быть, но ушёл бы, если б Алёна Ивановна мне у неё спокойно посидеть дала. Просто посидеть и отдохнуть — вот и всё. На большее сверхчеловек в ту минуту не претендовал. Зато Алёна Ивановна, как оказалось, определённо претендовала кое на что, да ещё как. Я знаю, что в этом возрасте иногда старческий маразм появляется. Но не до такой же степени! Я даже сразу не поверил: старушка заманила меня в спальню и пожелала тут же на месте мне отдаться.

Соня ахнула.

— Да, — зло усмехнулся Раскольников, — как видишь, падение нравов и сексуальная революция имеют место не только среди молодёжи... Идиотская, короче, ситуация. Вцепилась она в меня своими пальцами и отпускать не хочет. И тут так мне противно стало, такое зло меня взяло, что рука будто сама к топору потянулась. Раз и готово! Всё довольно просто оказалось...

Соня тихонько всхлипнула.

— Что, старушку жалко? — с сарказмом воскликнул Раскольников.

— Да, жалко старушку, — не стала возражать Соня, — но больше всего тебя жалко.

— Да уж, конечно, — есть, за что пожалеть, — с горечью в голосе согласился Раскольников. — Захотел убить из принципа, а убил из отвращения. Захотел её с героическим хладнокровием прикончить, а получилось почти что в болезненном аффекте.

— А что же со второй женщиной? — робко спросила Соня.

— Ну с её сестрой, Лизаветой, ещё даже более глупый случай произошёл. Тут уж просто комедия ситуаций с участием Пьера Ришара, то есть без него, ну а так, в принципе, не отличишь: Лизавета эта досрочно домой приходит, видит меня у них в коридоре и рисует в своём воображении картину нашего со старухой тайного свидания. Ну она, в принципе, и раньше мне какие-то намёки делала, а тут в порыве ревности просто обрушилась на меня как бестия. И зубы, и ногти — всё у неё в действие пошло. Она меня просто в бешенство привела. Попробуй от такой отбейся! Пока топор не увидела, не успокоилась... Это-то уж совсем не запланировано было — чистая случайность. Как там у Хармса? "Иван Топорышкин пошёл на охоту... А пудель вприпрыжку попал на топор". Глупо и смешно! Какой уж там план? Деньги и пару вещей я потом, правда, в карман запихал, но это больше для виду, чтобы себя убедить, что не совсем мой план провалился. Но куда там? Всё к чёрту, всё под откос! Не смог, не выдержал. Даже деньги, которые из квартиры унёс и по глупости на стройке спрятал, и те пропали. Всё без толку, всё зря. А может, и не зря, чёрт его знает. Может, в этой бессмысленности и бесцельности, вся красота преступления и заключается. Это как песни БГ: было бы понятно, не было бы так красиво.

— Да, — задумчиво согласилась Соня. — БГ так сразу не раскрывается. Я его за тайну и полюбила. И тебя тоже, только не думала, что она у тебя такая страшная.

— А откуда ты вообще знала, что у меня тайна? — удивился Раскольников.

— Это видно, — объяснила Соня, — по всему. В тебе всегда было что-то загадочное.

— Ну вот, теперь загадка разгадана, — усмехнулся Раскольников.

— Нет, — покачала головой Соня. — Загадка остаётся. Очень много загадок. Например, как ты мог спланировать ограбление и в то же время отдать моему отцу довольно большую сумму денег, безвозмездно и практически анонимно?

— Действительно, как? — Раскольников тоже задумался. — Сам не понимаю. Но хорошо, что ты об этом вспомнила. Может, послужит мне на суде смягчающим обстоятельством.

Он снова усмехнулся. Вообще, Раскольников удивлялся сам себе, как легко ему было теперь говорить о таких вещах, о которых он ещё некоторое время назад не решался и подумать как следует. Ему почему-то казалось, что после такого подробного признания, весь груз его тревог, связанных с последствиями преступления, как-то автоматически перешёл на Сонечку, ответственную за их совместное счастье.

"Пусть она теперь беспокоится, — решил он про себя. — Для женщины это как-то естественнее".

И Сонечка действительно ужасно забеспокоилась, даже побледнела от его последних слов.

— Как? — почти в панике воскликнула она. — Неужели суд? Неужели тебя поймают?

Чем больше ужасалась Сонечка, тем спокойнее становился Родион. Он даже почувствовал странную потребность напугать её ещё больше. Однако для полного эффекта начинать надо было издалека.

— Ну как тебя сказать? — задумчиво произнёс Раскольников, косясь одним глазом на газетную статью. — Вообще-то милиция сейчас одного строителя из Германии подозревает. Он мой тайник с деньгами нашёл и пошёл по наивности их тратить направо и налево. Вот его и арестовали по этому делу.

— Его подозревают? — почти радостно вскричала Сонечка. — Это ничего. Его отпустят потом, вот увидишь! За него посольство немецкое вступится, ничего ему не будет. Не переживай только! Для тебя намного хуже было бы, если бы ты в тюрьму попал!

"Как отвратительно! — невольно подумал Раскольников, наблюдая за Соней. — Меня она любыми способами выгородить хочет, а бедный Ларс пусть в тюрьме томится — ей наплевать. Вот они женщины — дальше собственного мужчины не видят. Противно!"

В то же время Родиону нравилось, что хрупкая Сонечка образовала теперь вокруг него что-то вроде защитной каменной стены, готовой отразить любое грозящее ему нападение. Такую стену приятно было пробовать на прочность, и потому Раскольников решил, не теряя ни минуты, ознакомить её с самым худшим.

— На мой след уже вышли, — сообщил он, поднимая с полу купленную у метро газету и показывая Сонечке последний абзац злополучной статьи.

Соня взволнованно пробежала его глазами:

— "Журналистское расследование". О Боже! "Студент... неудачник... пользующийся заслуженным презрением... статьи с фашистским уклоном..." Да разве это про тебя? — с удивлением взглянула она на Раскольникова.

Родион даже разозлился:

— Ну конечно же про меня! То есть это он меня таким видит, как в кривом зеркале, понимаешь?

— А кто вообще этот МК? — спросила Соня, разглядывая подпись.

— Я же рассказывал тебе уже: один до крайности мерзкий тип, в нашем университете учится, на журналистском факультете. Его у нас почти каждый знает, он ещё в университетской газете своими убогими юмористическими статейками прославился, а теперь вот дорвался до широкой публики. Сволочь! Он ко мне после убийства всё со своими дурацкими разговорами приставал, провоцировал меня и намекал на то, что ему что-то известно. А теперь вот нате, уже и в газете об этом заявляет.

— Разве у него есть какие-то улики? — с беспокойством спросила Соня.

— Да нет, не должно быть, — пожал плечами Раскольников. — Хотя от него всё можно ожидать. Может, он и вправду меня как-то выследил. Иногда мне кажется, если б мне сказали, что он во время преступления в квартире у старухи где-нибудь за шкафчиком стоял и по ходу преступления себе в блокнотик заметки делал, я бы не удивился. А может, он и не знает ничего, просто пугает из подлости.

Некоторое время они напряжённо молчали. Наконец Соня, будто собравшись с силами, произнесла:

— Надо обязательно что-то делать.

— А что? — подчёркнуто равнодушно развёл руками Раскольников. — Время всё покажет. Арестуют-не арестуют — увидим.

— А если арестуют? — спросила Сонечка срывающимся голосом.

— Ну если арестуют и всё докажут, то тогда, думаю, высшая мера наказания...

Раскольников вдруг почувствовал, что немного переборщил: последней фразой он привёл в ужас не только Соню, но и себя самого. Мурашки пробежали у него по спине, ладони стали мокрыми, захотелось кричать от страха и отчаянья, но он сдержался и лишь многозначительно замолчал, стараясь хоть как-то сохранить перед Соней вид ко всему готового, бесстрастного фаталиста.

Соня беспомощно заплакала, но через несколько минут внезапно отёрла слёзы и, избегая глядеть Раскольникову в глаза, проговорила:

— Кто знает, сколько нам ещё осталось быть вместе. Кто знает... — она опустила ресницы. — Что, если мы прямо сейчас начнём?..

— Что начнём? — не понял Раскольников.

— Ну это... Секс.

— Я сейчас, если честно, не в настроении, — признался Родион.

— Ну пожалуйста! — взмолилась Соня. — Я хочу знать, как это бывает с человеком, которого любишь и с... убийцей, — в её глазах отразилось какое-то особое восхищение

И тут Раскольников неожиданно решил, что он всё-таки в настроении. Ему тоже захотелось знать, как это бывает с убийцей, то есть, когда женщина заведомо знает, что он убийца и всё же, несмотря на это, отдаётся ему. А может быть, именно поэтому. И ещё Родиону хотелось знать, как это бывает с Сонечкой, такой юной и ещё невинной, несмотря на всех мужчин, через чьи руки ей пришлось пройти.

— Ну ладно, — согласился он. — Давай, если ты так хочешь.

Некоторое время они сидели, не зная, с чего начать. Родион как-то не решался брать на себя инициативу, ведь, в конце концов, это была Сонечкина идея.

— Надо, наверное, раздеться? — неуверенно спросила наконец Соня, будто ожидая от Раскольникова, что он разрешит ей обойтись без этой процедуры.

— Обычно вообще-то надо, — как бы извиняясь, сообщил ей Раскольников.

— Хорошо, — Соня понимающе кивнула.

Она встала с пола, подошла к окну, задёрнула занавески и начала раздеваться, при этом всё больше и больше вбирая голову в худенькие плечики.

"А можно её вообще... того? — засомневался Родион. — Кто знает, может, у детей там всё как-нибудь по-другому..."

Но мысль о том, что она уже успешно выдержала это испытание с другими, немного успокоила его.

Между тем, Соня разделась до майки и трусов и, прежде чем Раскольников смог, как следует её рассмотреть, нырнула под одеяло.

— Теперь ты иди ко мне, — предложила она Родиону.

Раскольников тоже разделся не совсем, только до майки, но трусы всё же снял. Соня тут же ужасно покраснела и закрыла руками глаза, будто ей ни разу ещё не приходилось видеть голого мужчину.

"А может, она всегда зажмуривается и, действительно, ничего такого ещё не видела", — заподозрил Раскольников.

— Постой, — сказала Соня Родиону, не отрывая рук от глаз, когда он приблизился к кровати. — Возьми, пожалуйста, эти... ну презервативы. Там, на полке, за книгами.

Раскольников послушно стал искать презервативы. Слегка отодвинув книги, он действительно обнаружил небольшую пачку предохранительных средств, но неуклюжие тома "Бхагавадгиты" вдруг потеряли равновесие и со страшным шумом грохнулись на пол.

— Что там случилось? — пролепетала Сонечка, на секунду отрывая ладони от глаз, но тут же снова возвращая их на прежнее место. — Не поднимай, не надо, — посоветовала она Раскольникову, словно опасаясь, что, если он начнёт подбирать книги, произойдёт ещё какая-нибудь авария. — Иди лучше ко мне.

Родион не возражал. Усевшись на край кровати, он стал старательно натягивать презерватив на готовый к действию член. Раскольников очень боялся не справится с этим заданием. Дело в том, что ему ещё ни разу в жизни не приходилось пользоваться презервативами: Настя пила какие-то таблетки или делала ещё что-то в этом роде, он точно не знал. Как и следовало ожидать, первый блин выходил комом: презерватив упорно не хотел надеваться.

— Зачем же ты его размотал? — удивлённо спросила Соня, наблюдая сквозь пальцы за тщетными попытками Родиона засунуть свой член в резиновый чехольчик.

— А как надо? — в свою очередь удивился Родион.

— Посмотри в инструкцию, — посоветовала Соня.

Раскольников достал из пачки инструкцию и, взглянув на картинку, понял, что сделал всё абсолютно неправильно: надо было положить неразмотанный резиновый кружочек на головку, а оттуда уже раскатать презерватив вдоль члена.

— Что ты делаешь? — почти в ужасе воскликнула Соня. — Не надо свёртывать его обратно. Возьми лучше другой.

Раскольников уже хотел всё бросить и снова одеться, но глупо было сознаваться, что такая ерунда помешала ему осуществить своё намеренье до конца. Поэтому, собрав волю в кулак, он взял новый презерватив и более-менее успешно натянул его на терпеливый член. Справившись с этой задачей, Родион залез под одеяло к Соне.

— Давай скорее, — попросил Раскольников, придерживая злополучный презерватив рукой, — а то он ещё спадёт.

Оказалось, что Соня уже избавилась от трусиков и теперь серьёзно кивала Родиону в знак своей полной готовности. Раскольников поудобнее устроился над ней и почувствовал, как член натолкнулся на что-то мягкое и ласкающее его со всех сторон. Издав стон наслаждения, Родион попытался проникнуть поглубже, но Соня, вытянув вперёд нижнюю губку, пожаловалась:

— Больно. Мне всегда больно, но сейчас как-то особенно. Что делать? — она смотрела на Раскольникова как пациент на врача. 

— Э-э, — задумался Раскольников. — Надо просто делать дальше, тогда пройдёт, — предложил он наконец.

— Правда?

— Да, вот увидишь.

Он стал "делать дальше", но Сонечке почему-то было всё больнее, о чём свидетельствовало её жалобное похныкивание. Тем не менее, Раскольников никак не мог заставить себя остановиться: так восхитительно узко было у Сони внутри. И так сладко! Родион каким-то образом физически ощущал эту сладость, ему даже казалось, что он окунает свой член в сгущёное молоко. Но Соня наконец решительно запротестовала.

— Нет, не могу больше, — призналась она.

Раскольников со вздохом сожаления вышел из неё и перевернулся на спину.

— Но мне, в принципе, понравилось, — утешила его Соня. — Очень хорошо даже было. Просто круто!

Родион скромно отвёл глаза.

— Но целоваться ещё лучше, — добавила Сонечка. — Теперь будем с тобой только целоваться, ладно? И забудем весь этот дурацкий секс, хорошо?

Глава двенадцатая. Чокнутая дева

Сонечка шла по одному из длинных коридоров Ленинградского Государственного Университета, сжимая в руке купленную накануне газету с кроссвордом и стараясь держаться поближе к стене, чтобы не так бросаться в глаза попадающимся на пути студентам и преподавателям. Она чувствовала, что ни по возрасту, ни вообще по внешнему виду не вписывалась в это, как ей казалось, крайне серьёзное и взрослое заведение, и потому боялась, что какой-нибудь особо бдительный сотрудник возьмёт её за шкирку и выставит отсюда вон, как забредшего не на свою территорию бездомного котёнка.

Добравшись наконец до двери с табличкой "Секретариат", Соня, поколебавшись пару секунд, робко постучалась. Не услышав никакого ответа, она всё-таки решилась заглянуть вовнутрь. Внутри, за приставленными друг к другу наподобие супружеских кроватей письменными столами сидели две почти одинаковые женщины с шапками вздутых химической завивкой причёсок и в очках на цепочке. Обе они вопросительно посмотрели на возникшую в дверях Сонечку. 

— Здравствуйте, — проговорила Соня.

Женщины удивлённо переглянулись, будто с ними ни разу ещё никто не здоровался.

— Понимаете, — начала опять Соня, протягивая вперёд газету, — мне нужен адрес или телефон человека, который написал вот эту статью. Я знаю, что он здесь учится.

Одна из женщин милостиво взяла в руки газету и взглянула туда, куда указывала Соня. 

— МК, — сказала наконец секретарша, многозначительно вскинув брови.


Её коллега чуть-чуть приподнялась с места, чтобы тоже видеть, о чём идёт речь.

— А зачем вам его адрес? — она вдруг подозрительно посмотрела на Сонечку.

— По одному очень важному делу, — ответила Соня, глядя в пол. — Это касается его статьи.

Обе секретарши переглянулись.

— Мы не можем раскрывать личные данные наших студентов, — сказала та, что держала газету, возвращая её обратно. — Не имеем права.

— Ну пожалуйста, — взмолилась Соня. — Скажите хотя бы, где его можно здесь найти.

— О Боже, — всплеснула руками одна из секретарш, — ну откуда мы знаем? Сейчас каникулы, девочка. Занятий нет. Он, может, и не заходит сюда вообще. 

Она встала и, вытеснив своей фигурой Сонечку из секретариата, прикрыла за ней дверь. 

Соня, чуть не плача, отошла к окну, находившемуся напротив злополучного секретариата, и облокотилась о подоконник, абсолютно не представляя, что делать дальше. В коридоре послышались гулкие шаги. Она вздрогнула и оглянулась. К ней приближался добродушного вида парень в чёрной футболке с надписью "I wanna die" и с кулончиком в виде черепка на шее. Всё-таки он выглядел не так строго и серьёзно, как большинство людей в этих академических стенах, поэтому Соня устремила на него полный надежды и взывающий о помощи взгляд. Парень отреагировал на её молчаливый призыв и остановился.

— Ну что? — спросил он самым приветливым тоном. — Ты, может, кого-нибудь ищешь?

— Да, — обрадовалась Соня его готовности принять в ней участие. — Вот, — она протянула ему газету и показала на подпись под статьёй.

— Ах, МК, — понимающе кивнул парень, будто разыскивать здесь МК было делом самым обычным. — Послушай, я его только что видел.

— Правда?

— Да, во дворе. Он, может быть, всё ещё там сидит, — парень выглянул в окно. — Ну да, вон там, на скамейке. Видишь? — парень будто сам невероятно обрадовался за Сонечку, что она нашла наконец того, кого искала. — Знаешь, как во двор выйти? Вон по той лестнице спустись, там слева будет дверь наружу. Только, смотри, в подвал не забреди.

Парень хотел было идти дальше своей дорогой, но Соня задержала его ещё одним умоляющим взглядом. 

— Скажите, — нерешительно спросила она, — а он очень злой?

— Злой? — парень рассмеялся с таким видом, будто он вообще не понимал, как на свете может существовать зло. — Да нет, нормальный чувак, не волнуйся.

Он подбадривающе подмигнул Соне и зашагал в противоположный конец коридора. "I wanna die", — прочитала Соня и на обратной стороне футболки.

"Но почему?" — невольно спросила она себя.

Но времени на долгие размышления у неё не было. Свернув газету в трубочку, она заспешила вниз по лестнице, ведущей к выходу во двор.

Однако, когда Соня оказалась на улице, последние капли решимости оставили её. Вблизи МК производил ещё более неприступное впечатление, чем из окна второго этажа. Он сидел на спинке скамейки, поставив ноги на сидение, и курил. Всё на нём выглядело предельно аккуратно и ухоженно: и замшевый пиджак, и бежевые вельветовые брюки, и тщательно выбритое лицо, и начищенные до блеска ботинки. Соня с беспокойством взглянула на свои покрытые грязными разводами туфли и засомневалась: имеет ли она вообще право в таком виде заговорить с этим человеком. Но, в конце концов, дело, с которым она к нему пришла, было слишком уж важное, чтобы бросать его из-за сомнений, и, глотнув для храбрости побольше воздуху, Соня на дрожащих ногах приблизилась к скамейке, на которой сидел МК.

— Здравствуйте, — тихо произнесла она.

МК скосил на неё глаза и, улыбнувшись одним уголком рта, сказал:

— Привет!

— Я... это... — Соня совсем оробела.

МК всё ещё терпеливо смотрела на неё.

— Статья, — наконец выговорила Сонечка, показывая ему газету.

— Да, статья. Ну и что? — МК стряхнул пепел с сигареты.

Было видно, что ему уже наскучило общаться с Соней.

— Вы там про Родиона написали, — Сонечка наконец нашла в себе силы составить более связную фразу.

— Про Родиона? — МК вдруг внимательно посмотрел на неё.

— Да, про Родиона Раскольникова, — подтвердила Сонечка.

— А с чего ты взяла, что я там про него написал? — спросил МК.

— Он мне сам сказал.

— Так-так, интересно. Опознал себя, значит, — усмехнулся МК.

— Нет, не то что бы опознал, — поспешила пояснить Сонечка. — Вы его там совсем неправильно изобразили, так что и узнать, в принципе, никак нельзя... — осмелела она вдруг.

— Так как же он узнал? — развёл руками МК.

— Ну он же знает сам, что он этих женщин убил, — немного растерянно проговорила Соня, удивляясь такой непонятливости журналиста.

— Убил? Ага-ага, — МК закивал головой, будто до него только сейчас дошло, в чём дело. — А ты откуда об этом знаешь? С его слов только или видела что-нибудь?

— Нет, он мне просто рассказал, как всё было, во всех подробностях.

— В подробностях? Ну-ка, интересно!

— Так вам же и так всё, наверное, известно, — удивлённо напомнила ему Сонечка. — Вы же сами писали...

— Ну конечно известно, — тут же согласился МК. — Как же иначе? Так что ты от меня по поводу этой статейки хотела?

— Хотела, чтобы вы перестали его мучить, — призналась Соня.

— Как же я его по-твоему мучаю? — усмехнулся МК.

— Ну вы ему намёки делаете, что он убийца, пугаете его, статьи вот пишете...

— Постой-постой, — МК швырнул окурок в урну. — О каких намёках идёт речь? Чего намекать, когда и так всё понятно — и мне, и ему? Так что я не намекаю, а прямым текстом говорю.

— Да, но зачем вы вообще занимаетесь этим делом? Какая вам от этого польза? — искренне поинтересовалась Соня.

МК вместо ответа только коротко рассмеялся, показывая таким образом, что вопрос кажется ему слишком нелепым, чтобы на него отвечать.

— Вы же, наверняка, хороший человек, — продолжала Соня. — Какая вам радость, если Родион в тюрьму попадёт?

— Не знаю, кто более наивный из нас обоих, — сказал МК, всё ещё усмехаясь. — Наверное, я, потому что я считаю, что место преступника, а тем более убийцы, за решёткой. Так, по-моему, и справедливее, и спокойнее.

— Нет! — воскликнула Соня. — С другими убийцами его даже и сравнивать-то нельзя! И вы должны как журналист это понимать.

— А ты-то его откуда так хорошо знаешь? — спросил МК, зажигая новую сигарету.

— Я? Я его подруга, — не без гордости сказала Соня.

— Вот-те на! Сколько же у него подруг? — он выдохнул дым прямо ей в лицо.

— У него действительно раньше другая девушка была, — пояснила Соня. — Но со вчерашнего дня я его подруга и больше никто. Он ко мне в ближайшие дни совсем переедет.

— Ну я думаю, он в ближайшие дни совсем в другое место должен переехать, — возразил МК. — А? Как ты считаешь?

На глазах у Сони появились слёзы.

— Не расстраивайся, — попросил её МК. — Тебе же лучше. Этот тип не компания таким девочкам, как ты. Иди домой, к маме и постарайся забыть свои приключения с Родионом Раскольниковым. А мне, — он спрыгнул со скамейки, — тоже пора идти.

— Постойте! — взмолилась Соня, с трудом борясь со слезами. — Я вам ещё кое-что принесла.

— Ну давай, показывай, — согласился МК.

Соня порылась в висевшей у неё на шее маленькой кожаной сумочке-кошелёчке и достала оттуда новенькую сторублёвую бумажку.

— Вот, это вам, — она протянула её МК.

— За что? — изумился тот, с некоторой даже опаской глядя на Сонечку: пожалуй, в первый раз в жизни ему попался собеседник, которого он не сразу мог разглядеть насквозь.

— За то, что вы Родиона в милицию не сдадите и писать про него больше не будете.

На протяжении пары секунд МК не мог решить, как ему реагировать: что-то защипало у него в глазах и защемило в сердце. Но это продолжалось действительно всего только пару секунд. В следующее мгновение он громко расхохотался и, метко закинув очередной окурок в урну, зашагал прочь. 

Ему действительно надо было торопиться: его ждало одно срочное дело. За этим делом он, собственно говоря, и приехал сегодня в университет. А касалось оно ни кого иного, как Дунечки Раскольниковой, с которой ему в связи с этим срочно понадобилось увидеться. Наведя заранее справки в прилегавшей к университетскому комплексу библиотеке Академии Наук, куда Дуня иногда приходила заниматься на каникулах, МК узнал, что на сегодня она заказала себе в читальный зал какую-то редкую книгу о проблемах перевода поэзии и прозы Артюра Рембо, а значит представлялся удобный случай пообщаться с ней на нейтральной территории. Поэтому с самого открытия читального зала МК сидел в университетском дворе, подкарауливая Дуню, которая, направляясь в библиотеку, непременно должна была пройти вдоль ведущей через двор галереи. В то время, как он разговаривал с Соней, она действительно скорым шагом прошла мимо, не заметив его или заметив, но не удостоив взглядом. Так или иначе, поскорее отделавшись от Сонечки, от которой он уже всё равно не надеялся получить более никакой ценной информации, МК, не теряя ни минуты, заспешил в библиотеку, где теперь непременно должен был обнаружить Дуню.

Показав при входе читательский билет, МК поднялся на второй этаж в отдел филологии. В просторном читальном зале царила какая-то неестественная тишина, почти резавшая уши. За длинными столами, утыканными зелёными лампами, напоминающими по форме грибы-сыроежки, сидели до предела сосредоточенные читатели. На них смотрели со стен из своих золочёных рамок не менее сосредоточенные учёные. Если кто-то из работающих за столами поднимался со своего места и шёл к одному из стоявших у стен книжных шкафов, то делал он это только на цыпочках, видимо из уважения к витавшему в этом зале божеству Науки.

МК огляделся. Дуня сидела за одним из столов в глубине зала и, опершись головой на руку, немного рассеянно смотрела в одну из лежавших перед ней книг. Во всей её позе была не то непринуждённая расслабленность, не то просто вялая слабость. МК подумал, что никогда не видел её такой: даже тогда в машине, когда они обкурились травой, в ней и то, пожалуй, оставалось больше воли.

Он подошёл к её столу и сел напротив, хотя в зале было полно совсем свободных столов. Дуня тут же будто опомнилась, выпрямилась на стуле, состроила надменную гримасу и, подняв перед собой книгу, отгородилась ею от МК. Тот равнодушно пожал плечами, разместился поудобнее на своём месте и, достав из пиджака ту же самую газету, с которой только что подходила к нему Сонечка, разложил её на столе таким образом, что статья "Праздник топора продолжается" оказалась повёрнутой прямо к Дуне. Некоторое время они так и сидели друг против друга. Наконец Дуня не выдержала и, опустив книгу, молча швырнула газетой в МК. Страницы гулко зашелестели. Люди начали оборачиваться. МК опять положил статью перед Дуней и указал на последний абзац. Дуня, нахмурившись, пробежала его глазами, потом подняла их на МК. 

— Что тебе нужно, скотина? — прошептала она ему в лицо, отчётливо выговаривая каждое слово. — Твои писульки никого не интересуют!

— Вот как? — прошептал МК ей в ответ. — Так значит ты ничего не поняла, моя дорогая? Это ведь о твоём брате речь идёт, — он снова ткнул пальцем в статью. — Родион Раскольников и есть убийца.

Дуня ещё раз склонилась над статьёй, затем вдруг согнула газету вдвое и в ярости ударила ею МК с размаху прямо в лицо.

— Ну это уже хулиганство! — из-за соседнего столика приподнялся седой старичок. — Что вы себе позволяете, девушка? Вы вообще понимаете, что вы в библиотеке находитесь, а не на базаре? Где ваша интеллигентность?

— Там же, где и ваша! — и Дуня выругалась так, что у старичка встали дыбом не только волосы, но даже кончики усов.

Он уже окончательно поднялся из-за стола:

— Сейчас позову библиотекаря, и она вас навсегда читательского билета лишит...

— Ах, не стоит беспокоиться, — обратился к нему МК. — Просто девушка перезанималась, с каждым может случиться. Сейчас мы выйдем немного проветриться, и всё пройдёт.

Он поспешно подхватил Дуню под локоть и попытался направить её в сторону двери. Но она отдёрнула свою руку и сама быстро пошла к выходу. МК направился за ней. Когда они оказались в коридоре, Дуня в гневе повернулась к нему. 

— Как ты посмел оклеветать Родиона? — воскликнула она. — Тебе мало того вранья про меня и про Свидригайлова? Чего ты к нашей-то семье привязался?

— Ну со Свидригайловым тогда не такое уж враньё было, — отпарировал МК. — Я до сих пор думаю, что ты с ним спала. А если и не спала, то просто ждала и цену себе набивала. Так что всё вполне могло бы произойти, если бы Марфа Петровна вовремя, а вернее, невовремя не вмешалась. Впрочем, у вас всё ещё, может быть, впереди. В цене-то никогда не поздно сойтись. К тому же он, вроде бы, в твоём вкусе...

— Не больше, чем ты, — мрачно отозвалась Дуня, отходя к распахнутому окну и усаживаясь на подоконник, чтобы ощутить на своём лице прохладное дыхание ветерка.

— Ну тогда я польщён, — сказал МК, вставая рядом с ней. — С таким человеком меня сравниваешь!

— Я вас обоих ненавижу, — призналась Дуня. — Тебя даже немного больше.

— Ну а кого же ты любишь? Лужина? А может, этого, как его, Разумихина? Тебя с ним что-то часто видеть стали. Откуда он, кстати? Рязанская губерния?

— Он из Пскова, но тебя это не касается.

— Меня-то не касается, — согласился МК. — Просто парня жалко. Ты из него все соки выжмешь, а потом бросишь на дороге, как кожуру от мандарина. И вообще, хотел предупредить тебя: поосторожней с ним перед свадьбой, а то до Лужина слухи дойдут. Будут у вас с Разумихиным у обоих неприятности. Впрочем, сейчас я тебе всё равно советовал бы прежде всего на проблемах твоего брата сосредоточиться. Я ведь не шучу: это он убил.

Дуня лишь зло рассмеялась ему в глаза:

— Ну хорошо, — вздохнул МК. — Если не веришь, придётся тебе в подробностях рассказать всё, что я знаю. Слушаешь? Не убегаешь? Уже хорошо. Хочешь сигарету?

Поколебавшись секунду, Дуня взяла предложенную ей сигарету. Они закурили.

— Так вот, — продолжал МК. — Я был в том колхозе, где Родион работал. Там из клуба в день преступления топор пропал. В тот же самый день исчез из колхоза и Родион, а вахтёрша видела, как человек по приметам точ в точ похожий на твоего брата входил в клуб и выходил обратно. Её показания подтверждают и четыре человека, которые занимались на тот момент в зале тренажёров. И всем им показалось, что он что-то тяжёлое из клуба за пазухой выносил. Он им так хорошо запомнился, потому что слишком уж возбуждённый и безумный вид имел. Ну что, узнаёшь своего братца?

Дуня задрожала.

— Да ты не волнуйся, — успокоил её МК. — В милиции об этом пока ещё никто ничего не знает. У них там единственная горячая ниточка — Ларс из Кёльна, и на Родиона им своими силами ни за что не выйти. Ну какой следователь додумается ни с того, ни с сего ехать за тридевять земель в этот Богом забытый колхоз и выяснять, где там у них топор висел и какие подозрительные личности из клуба выходили?

— Однако ты додумался, — вставила Дуня, с трудом владея собой от гнева.

— И я бы, конечно, никогда не додумался, — заметил МК, — если б не те статейки, которые ты Лужину принесла, а он уж мне за полной ненадобностью всучил. Очень подозрительные статейки, я тебе уже говорил. Впрочем, одни статейки ещё слабоватая наводка. Мало ли в Ленинграде тихих сумасшедших, не все они с топорами на людей кидаются. Но тут ещё ряд подозрительных обстоятельств совершенно неожиданно всплыл. Помнишь ту вечеринку у Разумихина? Родион ведь туда в совершенно преображённом виде пришёл: костюмчик приличный, волосы чистые, и даже бритвой, как оказалось, умеет пользоваться...

— Если ты на его новый костюм намекаешь, — вмешалась Дуня, — то не утруждай себя. Я узнавала: костюм и ботинки ему мама прислала, так что ни о каком внезапном обогащении за счёт награбленных денег не может быть и речи.

— Да нет, я не о том, — отмахнулся МК. — Тут не в костюме дело, а во внезапном изменении стиля. Преступники так часто делают: после преступления стараются одеваться и вообще выглядеть совершенно по-другому. Ну да ладно, это ещё, конечно, тоже не улика. Мало ли человек действительно к вечеринке приодеться решил, а тут ещё как раз мама костюмчик подарила. Обычное дело, в конце концов.

— Ну так чего же ты хочешь?

— Да, ты права, — согласился МК. — Если б только это, то и придраться-то было особенно не к чему. Но вот незадача — тут же на вечеринке я узнаю, что Родион, оказывается, на день раньше своих сокурсников из колхоза отбыл. Как тебе это нравится?

— Он заболел тогда, — проговорила Дуня хриплым от волнения голосом.

— Может, и вправду заболел, — кивнул МК. — Кто его знает? Но эта болезнь, в принципе, очень плохое алиби. Его же не парализовало, правда? И вообще, раз он из колхоза смог уехать, то значит ещё вполне трудоспособный был, я имею в виду — боеспособный. Ведь женщины-то на канале Грибоедова, кстати сказать, очень боевые попались, не божьи одуванчики. Особенно с одной из них преступнику изрядно побороться пришлось: она об него половину ногтей сломала. Да, заметь кстати, на какие подвиги способен человек ради выживания! Правда, ей это мало помогло. Ну да ладно, о чём я говорил? Ах да, о ногтях. Так вот, потрясающий факт — у Родиона на той вечеринке щека очень порядочно исцарапана была.

Дунины пальцы дрогнули, недокуренная ещё сигарета выпала из них и приземлилась на полу. МК старательно затушил её ногой и пнул в угол, за батарею.

— Да и эта щека ещё, в принципе, ничего страшного, — продолжал он. — Всякое бывает. Но вот что подозрительно: когда я Родиона про эти царапины спросил, он мне про какую-то кошку наплёл, которая у него якобы живёт.

— Ну и что? — не выдержала Дуня.

— Да ничего. Просто зачем обманывать? Кошки-то у него никакой нет.

— Откуда ты знаешь?

— А мне его подруга сказала, ну та, которая в очках — как её? — Настя, вроде бы. То есть, скажем так, подруга номер один. Потому что ведь у него теперь вторая подруга есть, — усмехнулся МК. — Да, твой братец прямо Дон Жуан у нас оказался. Плейбой, не иначе. Завёл себе теперь Олега Попова двенадцати лет.

— Какого Олега Попова? — совсем растерялась Дуня.

— Да ты, когда шла в библиотеку видела меня с ней, наверное. Нет? Не обратила внимания? Странно: она невзрачная, в принципе, но заметная как попугай в своей клоунской одежде. Хотя ладно, о ней потом. Сначала о Насте. Так вот, Настя эта на редкость милая девушка оказалась, хотя, конечно, и уродина. Я к ней в институт пришёл, она даже не спросила, кто я и откуда — всё мне за спасибо выложила, что меня в отношении Родиона интересовало. У таких людей, думаю, чувство опасности или, там, подозрительность совсем не развиты. А всё потому, что они в тепличных условиях своих книгохранилищ существуют и о реальном мире самое смутное понятие имеют. Вот и получается — святая наивность и полная откровенность с первым встречным. Так что от неё я много полезных вещей узнал: про ту же несуществующую кошку, например, или что Родион со старушкой-коллекционершей лично знаком был, Настино кольцо собственноручно к ней продавать носил.

— О Боже! — нетерпеливо воскликнула Дуня. — Да разве он единственный человек в городе, который к ней вещи носил?

— Да если бы он это колечко только туда отнёс — полбеды, но ведь он его ещё и обратно притащил.

— Как притащил? — удивилась Дуня.

— А вот так: после преступления он вручил колечко назад Насте, сказал, что в последний момент спохватился, что слишком низкую цену взял, ну и выкупил его у старушки.

— Вполне могло быть, — твёрдо сказала Дуня.

— Да нет, как раз навряд ли, — покачал головой МК. — Старуха-то вещи покупала не для того, чтобы их назад отдавать. Как ты думаешь? У неё ж коллекция, а не ломбард. Выручила колечко за низкую цену, ну и прекрасно: тем меньше причин его возвращать. Да к тому же очень весёленькое совпадение — отнёс к ней до преступления, а принёс после. Над этим стоит задуматься. А теперь прибавь к колечку ещё и другие обстоятельства, особенно кражу топора из клуба, и получится очень убедительная цепочка улик.

Дуня злобно прищурила глаза:

— Я тебе не верю ни на капельку. Не мог Родион убить: он не умеет врать. В отличии от тебя.

— А ты с ним разве об этом уже говорила? — с усмешкой заметил МК. — Ну так поговори: может, он и отнекиваться не будет, потому что врать, действительно, как следует не умеет. А если ему и приходится приврать, как тогда с кошкой, то вид у него при этом такой жалкий и неуверенный, что сразу понятно — человек вывёртывается из последних сил, преодолевая внутреннее отвращение. Да, скрывать твой братик ничего не умеет, тут виден прямолинейный, эмоциональный и вместе с тем довольно трусливый характер. У него как на рентгене видно, где правда, а где неправда. И судя по рентгену, он, между прочим, на все мои попытки с ним того дела коснуться самой беспомощной ложью отвечал. Тогда-то у меня и зародилась идея устроить ему решающую проверку, способную развеять последние сомнения в его виновности. И та статейка, которой ты так трогательно размахалась в читальном зале, была частью моего плана. Я в ней нарочно намекнул, что Родион убийца, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. Если никак, то при всех уликах он, может, и вправду невиновен, а если с детской непосредственностью прибежит сознаваться и умолять не выдавать его милиции, то, прости, тут уж всё слишком очевидно. Н-да, до последнего момента сегодня думал, что пойду к тебе без этого последнего подтверждения, но тут и оно подоспело...

— Неужели пришёл умолять? — Дуня побледнела.

— Не сам пришёл, но зато своего Олега Попова послал. Сразу видно, что эта девчонка от Родиона без ума. Ещё бы: взрослый человек интересуется таким малолетним убожеством! Где он её только откопал? Всё за него отдать готова. Допускаю даже, что не посылал он её никуда: сама по преданности и глупости ко мне привалила. Впрочем, не всё ли равно? Главное, что ей из его уст, как она говорит, во всех подробностях о преступлении известно, а значит вина полностью признана. Чего ещё надо?

Дуня сидела на подоконнике в какой-то не то задумчивости, не то оцепенении. Её широко раскрытые глаза смотрели прямо на МК, а может, сквозь него, чуть приоткрытые губы слегка вздрагивали.

— Да не надо так волноваться, — сказал МК, выждав некоторую паузу, каким-то примирительным, почти успокаивающим тоном. — Милиции-то пока ничего не известно. Родиона там никто не подозревал, да и не будет подозревать. Сама посуди, что им моя статья без доказательств и без фактов? Да я там и имени-то конкретного не назвал. Всё спишут на "журналистскую жажду сенсаций", вот увидишь. Спишут, забудут и не вспомнят, — он улыбнулся, как добрая фея из сказки, приготовившаяся к процессу превращения тыквы в карету с лошадьми.

Во взгляде Дуни промелькнула искорка надежды, которая, впрочем, благоразумно предпочла тут же укрыться за недоверчиво-презрительным прищуром.

— Самое главное от единственного вещественного доказательства избавиться, — благодушно продолжал МК. — Я колечко имею в виду. В мусоропровод бы его хорошо отправить, а ещё лучше в канализацию. Я бы сам это тут же сделал, но рука не поднимается — жалко мне его как-то. Оно мне всё-таки не даром досталось...

— Тебе досталось? — Дуня нахмурилась. — Каким же образом?

— Самым естественным. Мне его Настя продала по простоте душевной. А почему бы ей, собственно говоря, и не продать? Оно же всё равно для продажи предназначалось, а денег у них с Родионом с тех пор навряд ли прибавилось. Старухины-то тысячи благодаря Ларсу из Кёльна давно уже в "Тройке" осели. Вот я и решил попытать моё счастье: зашёл к ней вчера на работу, предложил сто пятьдесят рублей и тут же получил кольцо. Вот это везение!

— Зачем оно тебе? — глухо проговорила Дуня.

— Ну не знаю, — пожал плечами МК. — Для начала буду им дома любоваться. А когда надоест, то, думаю, в милицию отнесу. Они мне ради такой существенной улики, пожалуй, эти сто пятьдесят рублей, что я за него отдал, возместят. А нет, так, может, медаль какую выдадут — "За доблесть в борьбе с преступностью". Тоже ведь приятно. Впрочем, знаешь, я его всё-таки с намного большим удовольствием любимой девушке подарил бы, чисто по-рыцарски. Пусть делает с ним, что хочет... Ну чего смотришь? Ты именно эта избранная девушка и есть. Довольна теперь?

— Где кольцо? — дрожащим от волнения голосом спросила Дуня.

— Зачем же такая спешка? — упрекнул её МК. — Это как-никак ценный подарок, и я не могу преподносить его наспех, тяп-ляп. Думаю, нам лучше встретиться для этого в более торжественной обстановке. Я заодно и приложение к подарочку принесу: Родионовы статейки вместе с другими собранными мной письменными материалами, аудиокассеты со свидетельствами очевидцев из колхозного клуба и так далее. Всё это я тебе аккуратненько в папке передам вместе с торжественным обещанием никогда больше ни с кем ни единым словечком об участии Родиона в преступлении не обмолвиться. Символический акт, скреплённый колечком. Неплохо, как ты считаешь? И всё ради тебя.

Он замолчал. Дуня нервно заёрзала на подоконнике.

— Что ты от меня хочешь? — спросила она наконец, стараясь не глядеть на него.

— О, что я хочу, — на его лице появилось задумчиво-одухотворённое выражение. — Что я хочу... — он неопределённо покачал головой. — А что бы ты могла для меня сделать? Вернее, нет, я неправильно сформулировал вопрос: что бы ты хотела сделать для меня из благодарности? Да, благодарность — благородное чувство, особенно если есть, за что спасибо сказать. А тут, Дунечка, как раз такой случай. Сама посуди: от какой участи я твоего брата освобождаю. Ведь если его по этому делу арестуют, что тогда будет? А? Первым делом он в тюрьму попадёт, к уголовникам. Ну а те церемониться не будут, сделают с ним такое, что наш впечатлительный юноша с философским уклоном навсегда забудет и про Ницше, и про всё остальное. Хотя там, думаю, ницшеанские идеи о выживании сильнейшего как раз и воплощаются в своём чистом и самом непосредственном виде. Прекрасное поле для научных наблюдений, но нашему одухотворённому философу, как я уже сказал, к сожалению, не до того будет. Единственное, что ему останется: ждать суда и молить Бога, чтоб его приговорили к высшей мере и положили таким образом конец всем страданиям. И я думаю, это последнее желание будет удовлетворено. Хоть какое-то утешение...

Дуня опустила лицо в ладони, но тут же снова подняла его и сквозь подступивший к горлу комок снова спросила МК:

— Что ты от меня хочешь?

— А ты подумай-подумай, — посоветовал ей МК. — Во что бы ты оценила жизнь любимого брата?

Дуня молчала.

— Какая ты, оказывается, ненаходчивая, — усмехнулся МК. — Вот подружка Родиона номер два более изобретательной оказалась: предложила мне сто рублей за спасение своего возлюбленного. Для такой малышки это огромная сумма, так что попрошу не смеяться, — сказал он, хотя Дуня и не думала смеяться. — Но как я мог пообещать ей то, что с самого начала предназначалось тебе. Да, Дунечка, из любви к тебе довёл я до конца это расследование, из любви к тебе готов теперь отказаться от журналистских лавров, которые мне за него причитаются, и взамен я ничего, кроме любви, не прошу, да и то совсем немного — один день, ну или одну ночь, это уж как ты захочешь.

В глазах у Дуни заблестела злость, она до боли сжала кулаки, подавляя возглас гнева.

— Ну что ты на меня так обиженно смотришь? — недоуменно развёл руками МК. — Разве я виноват? Родиону скажи спасибо: он убил, а ты теперь расхлёбывать должна. Так что все упрёки, пожалуйста, к нему. Впрочем, какие могут быть упрёки к любимому брату? Пощёчину ты от него ведь, не моргнув глазом, стерпела? Значит, и тут молча исполнишь свой долг. Боже, моя дорогая, да на тебе лица нет! Можно подумать, тебя со мной в постели Бог знает что ожидает. Не волнуйся, я же не Свидригайлов. Тот ведь, кажется, если по случаю с его женой судить, всякими там ремешками и прочими атрибутами маркиза де Сада увлекается. Меня такие увеселения не интересуют. Поверь, Дуня, я с тобой нежным и ласковым буду, хоть ты, между нами говоря, этого не очень-то заслуживаешь. Может, тебе и самой понравится. Даже наверняка понравится, я уверен. Потом ещё запросишь, хотя я так вот сразу не могу обещать тебе добавки, посмотрим сначала на твоё поведение...

Дуня прикусила нижнюю губу и сдвинула брови, будто напряжённо размышляя о чём-то. Затем она сложила обе руки ладонями друг к другу и медленно подняла их к подбородку, будто собираясь молиться или медитировать. Потом вдруг снова уронила руки на колени и, внимательно взглянув на МК, спросила:

— Почему? Почему тогда после Филармонии ты не отвёз меня к себе и не сделал со мной всё, что хотел? Тогда мне было всё равно. А теперь... теперь... — она опустила глаза, — теперь нет.

— А чего так? — почти участливо поинтересовался МК. — Что теперь изменилось-то? Ага, понимаю: приближается свадьба, укрепляются шаткие моральные принципы, ты как будущая хранительница семейного очага не хочешь позволять себе ничего лишнего. Угадал? Да нет, по глазам вижу, что не угадал. Плевать тебе и на Лужина и на семейный очаг, и тогда и сейчас — как говорится, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ну так в чём же дело? А, знаю! — воскликнул он вдруг. — Как же я сразу-то не догадался? Разумихин! Большая, романтическая, а главное, платоническая любовь! Ведь ты ему не даёшь, я надеюсь? Ну и правильно: зачем его баловать? Он и так перед тобой на задних лапках стоит с сахаром на носу и преданностью в сердце. К сожалению, тут я тебе ничем помочь не могу. Пожалуй, только советом: не устраивай из этого такой уж драмы. Раз Лужина по меньшей мере ещё лет пятнадцать терпеть собираешься, то и меня в общей сложности несколько часов потерпишь. А Разумихин-то и тем более потерпит. Я уверен, он тебя ко мне ещё и проводит, а потом во дворе будет дожидаться, сколько надо. Повезло тебе, Дуня: ангел, а не мужчина. А что того случая в машине касается, когда мы с тобой травку курили, то мне, конечно, взять тебя тогда особого труда не составляло, но, пойми, победа, достигнутая так легко, теряет всякий смысл. Вернее, это даже и победой-то назвать было бы нельзя. Подумаешь какой подвиг — соблазнить одурманенную травой девушку, которая отдаётся тебе только потому, что под рукой нет никого другого. Это просто обидно, в конце концов. Вот я и отправил тебя тогда подальше. Но теперь, теперь всё не так. Теперь не ты мне нужна, а в первую очередь я тебе. Так-то. Я упрашивать не собираюсь: хочешь спасти брата, значит будешь спать со мной "с чувством, с толком, с расстановкой", не хочешь — убирайся, тебе же хуже. Впрочем, я добрый — даю тебе время подумать. Обдумай всё хорошенько: и то, что я тебе про тюрьму говорил, и то, как твоя больная мать отреагирует на то, что её единственного сына к смертной казни приговорят. Ты ведь хочешь, чтоб она поскорее выздоровела, а не, как говорится, наоборот? Ну вот, думай, только недолго, потому что у меня одно условие — всё по возможности до свадьбы должно произойти. Я из принципа не хочу дожидаться, пока ты в законное пользование Лужина перейдёшь. Знаешь, как он мне за эти годы в университете осточертел? "Здравствуйте, Пётр Петрович", "интересное замечание, Пётр Петрович", "всё будет подготовлено, Пётр Петрович" — так и хочется ему иногда в лицо плюнуть, чем дальше, тем больше. Ну в лицо плевать некультурно и между образованными людьми непринято, но как-то ведь надо компенсировать себе моральный ущерб за все эти резиновые улыбки и вызубренные наизусть цитаты из Маркса, да и за будущие унижения, которые, наверняка, ещё последуют. Ну так вот, если я буду знать, что мне его жена ещё до него самого досталась, то всё-таки хоть какое-то облегчение. Так что решай побыстрее. Когда у нас, кстати, свадьба? — он порылся во внутреннем кармане пиджака и достал оттуда нарядную открытку с изображением двух склонившихся друг к другу лебедей и украшенной виньетками надписью "Приглашение". — На той неделе от Лужина получил, — объяснил он Дуне. — Ага, через два дня. Ну что ж, времени у тебя ещё меньше, чем я предполагал, — МК снова убрал открытку. — Мой тебе совет: приходи прямо сегодня. Или лучше завтра, а то ты сегодня бледная какая-то. Погуляй перед этим, проветрься, чтобы уж в самом лучшем виде. Ты же понимаешь: от этого многое, очень многое зависит.

Некоторое время они молчали. Дуня сидела на подоконнике, низко опустив голову и размеренно ударяя каблучком о батарею. Вдруг она резко закинула подбородок вверх, гордо подёрнула плечами, но в следующую секунду, внезапно потеряв равновесие, соскользнула назад и чуть не выпала в распахнутое окно. МК, вздрогнув от испуга, обхватил руками Дунину талию и удержал её на подоконнике.

— Ты что? — воскликнул он. — Чокнутая? Второй этаж! Смотреть надо, дура! 

Но Дуня уже зло и весело смеялась ему в лицо:

— Ну что? Кто теперь кого напугал? Да, я нарочно, специально для тебя, понял? Эксклюзивное представление! — она смахнула с себя его руки. — А теперь послушай: не видать тебе меня как своих ушей. Никогда! Твоей истории про Родиона я ни на грош не верю, ясно? Мы с ним вместе ещё над тобой посмеёмся. А перед Лужиным тебе больше заискивать не придётся, я ему сегодня же всё расскажу, и он тут же вышвырнет тебя из университета. Понял? — она спрыгнула с подоконника. — Мне пора, надо дальше работать, а то ещё читальный зал на обед закроют. Пока, — и уже пройдя несколько шагов, она ещё раз повернулась к нему и с усмешкой бросила: — Один ноль в мою пользу. 

— Да нет, — как-то задумчиво проговорил МК. — Не один уже, а по меньшей мере десять ноль, только, к сожалению, далеко не в твою пользу.

Дуня, ничего не отвечая, пошла прочь. Её шаг был уверенным и равномерным, как всегда, даже ещё увереннее и равномернее. Выражение лица казалось спокойным, почти расслабленным, и для постороннего наблюдателя ничто уже не могло выдать Дуниного волнения. Однако её душу раздирали на части два страшных диких зверя: сомнение и тревога.

"Нет, — она пыталась усилием воли остановить стихию разбушевавшихся чувств, — не надо сходить с ума. Я не могу верить словам этого подонка. Всё выяснится само собой, всё будет нормально. А сейчас надо взяться как следует за работу и отогнать от себя этот кошмар".

Дуня решительно перешагнула порог читального зала, прошла к столу, где всё ещё лежали её книги и тетради, и, усевшись поудобнее, вывела на ещё чистом листке заглавие прозаического отрывка из Артюра Рембо, который ей предстояло перевести: "Чокнутая дева". 

Ей не пришлось долго размышлять над формулировкой первой фразы: подходящие слова вдруг сами выскочили откуда-то, без посторонней помощи образовали цепочку предложения и в идеальном порядке, не требующем дополнительных корректур, легли на бумагу. Так же легко возник целый абзац, потом ещё и ещё один. Дуня писала, почти не делая остановок, даже не заглядывая в словарь, лишь время от времени бросая беглый взгляд на французский текст оригинала. Тревога постепенно испарилась из её сердца, но тем ощутимее была теперь затаённая боль, которая вдруг с новой силой поднялась со дна души и заметалась в ней подобно беспокойным морским волнам. Но Дуня теперь почти с наслаждением ощущала в себе эту боль, ей казалось, что она окунает в неё свой карандаш, как перо в чернильницу, и аккуратные, наполненные жизнью и страданием строки одна за другой пересекали тоненький тетрадный листок, который, казалось, вот-вот не выдержит тяжести выплёскивающихся на него слов:

О божественный Супруг, мой Повелитель, не отвергайте исповедь самой печальной из ваших прислужниц. Я пропала. Я опьянена. Я нечиста. Что за жизнь!

Простите, божественный Повелитель! Ах! Сжальтесь надо мной! Сколько слёз! И сколько слёз ещё будет потом, я надеюсь!

Дуня смахнула просочившуюся из глаза слезу и продолжала переводить исповедь чокнутой девы:

Я - наложница демонического Супруга, того, кто губит неразумных дев. Да, вот этого самого дьявола. Нет, это не призрак, не галлюцинация. О, как он опасен!...

А ведь когда-то меня уважали, я была благопристойна, и не для того я появилась на свет, чтобы заживо сгнить в могиле!.. - Он был ещё почти ребёнок... Его загадочная утончённость соблазнила меня. Я забыла все свои обязанности, чтобы следовать за ним. Разве это жизнь! Настоящая жизнь там, где нас нет, и мы бежали из реального мира, пытаясь найти тот единственный, настоящий. Я до сих пор следую за ним, я не могу иначе. А он часто жестоко обрушивается на меня, на меня, ту, которая утопает в собственных слезах. Дьявол! - Знайте: это Дьявол, это не человек. 

Дуня задумалась: кто тот воображаемый демонический супруг, которому она, подобно чокнутой деве, мечтала посвятить всю свою жизнь и за которым, не задумываясь, последовала бы и прямо сейчас? Нет, он не похож на прежних её любовников и на Разумихина тоже не похож. Пожалуй, в нём есть что-то от Родиона: какое-то отчаянное стремление делать всё наперекор, какая-то восхитительная тяга к запретному и опасному:

Я слушаю, как он бесчестье облекает в мундир славы, как он пытается очаровать меня своей жестокостью: "Я происхожу от далёкого народа: мои предки были из Скандинавии, они вспарывали себе вены, чтобы напиться крови. - Я изувечу себе тело, я покрою его татуировками, я стану уродливее, чем монгол. Ты увидишь, я буду оглашать улицы моим рёвом. Я хочу обезуметь от бешенства. Я буду кататься по полу в припадке, если ты ещё раз посмеешь показать мне свои жалкие драгоценности! Я украшаю себя только тем, что смочено в крови. Я никогда не пойду работать..." Бывало ночью его демон хватал меня, наши тела извивались как в драке. Да, я, несчастная, осмеливалась бороться с ним... - Как часто ночами он навеселе прятался в закоулках или подворотнях и, вдруг выскочив из-за угла, пугал меня до смерти. "Моя голова когда-нибудь и вправду полетит с гильотины, - говорил он тогда. - Это будет отвратительное зрелище!" О, как любит он тешиться преступными игрушками!

Но была в Родионе и другая сторона, так не сочетавшаяся с его мрачными, жестокими фантазиями. Дуня отлично знала, сколько нежности, любви, сострадания помещается в этом сердце, как сжимается оно болью за тот мир, который он сам же и хочет разрушить в наказание за несовершенство:

Иногда он лепечет что-то трогательное, про смерть, которая заставляет раскаяться, про несчастных, которые наверняка есть где-то там, про изматывающий труд, про расставания, которые разрывают сердца. В кабаках, где мы праздновали наши оргии, он рыдал, наблюдая людей вокруг, этих несчастных животных. Он поднимал грохнувшихся на мостовую пьянчуг. Он жалел их, как злая мать жалеет своих деток. - Он удалялся потом с грацией барышни, идущей к молитве. - Он хвастался, что познал всё: экономику, искусство, медицину. - Я бежала за ним, я не могла иначе!

Да, в детстве Дуня действительно бежала за ним, в торопливом восторге подхватывая брошенные им идеи, чтобы потом осторожно взрастить их на благодатной почве своей души. Но потом ей не хватило сил или она просто сочла более благоразумным умерить свой пыл. Так или иначе, Дуня вскоре повернула на другую дорогу, им с братом стало не по пути. Но в глубине души она всё ещё трепетно хранила те тайные и запретные помыслы, которые когда-то пробудил в ней Родион. Правда, они порядком подзасохли и поистрепались, как листья в гербарии, но всё же — Дуня вдруг остро ощутила это — без них её жизнь лишилась бы своей главной субстанции, превратилась бы в череду равнодушных, бесцветных дней, без желаний, без надежд и без смысла. И те статьи про Ницше, которые она нашла в запылённом углу секретера после того, как Родион выехал из их квартиры, вдохнули свежий ветер в её приспущенные паруса, заставили вновь задуматься о том великом и важном, что было долгое время отодвинуто на второй план. Она опять поверила в брата и иногда часами втайне предавалась мечтам о его воображаемом могуществе, представлявшимся ей уже почти достигнутым.

Я видела все декорации, которыми он окружал себя в своём воображении: наряды, шёлковые обои, мебель. Я вкладывала оружие в его руки и играла новую роль. Я видела мир таким, каким он хотел создать его для себя. Когда мне казалось, что он не в духе, я благословляла его на все опасные затеи, хорошие и дурные. Я была уверена, что мне всё равно никогда не дано войти в его мир. Сколько ночей провела я, бодрствуя, рядом с его милым спящим телом. Я пыталась тогда понять, почему он так ненавидит реальность. Никто никогда ещё не испытывал подобной ненависти!

За него я никогда не боялась, однако не могла не признать, что сам он может, пожалуй, быть ужасно опасен для общества. - Вы думаете, он знал секрет, как изменить мир? Нет, он только пытается разгадать его, вот что он мне тогда ответил. Его сострадание, скажу я вам, действует так колдовски, оно завораживает и превращает меня в его узницу.

И всё же она часто сердилась на Родиона — за его упрямство, вспыльчивость, неприспособленность к практической стороне жизни, то есть за всё то, что, с другой стороны, приводило её в восторг. В конце концов Дуня уже не знала точно, любит она его или ненавидит. Наверное, и то и то. Но чем упорнее старалась она идти своей, рациональной, до мелочей продуманной дорогой, тем скучнее становилось ей жить, и тем острее ощущала она тоску по брату. Часто Дуне хотелось снова вернуться в детство, в то время, когда их с Родионом сердца звучали в одной тональности, когда стена отчуждения ещё не возникла между ними и вдохновение беспрепятственно переливалось из одной души в другую. 

И вот я всё сильнее и сильнее хочу, чтобы он был добр ко мне. Его поцелуи и доверчивые объятия... О, это было небо, но пасмурное небо. И всё же, раз вознесясь на него, я хотела остаться там навсегда, несчастной, глухой, немой и слепой. Дурная привычка! Я видела, как мы, подобно двум детям, прогуливались по Райскому Саду печали. Мы жили в согласии. В восторженном вдохновении работали мы вместе. Но как-то раз после ласки, пронзившей меня, он сказал: "Какой глупостью покажется тебе всё, что между нами было, когда я уйду. Когда мои руки больше не будут обвивать твою шею, когда ты уже не сможешь отдохнуть на моей груди и ощутить мои губы на твоём лице. Ведь однажды я отправлюсь в путь, очень далеко. Пойми, я должен помочь другим, это мой долг. Хоть это и довольно противно... моё солнышко... 

Да, он ушёл. Но куда? Дуня не могла знать, в каких закоулках блуждают теперь его трудолюбивые мысли. Да и знала ли она когда-нибудь, в каком направлении действительно работает его разум, на какую головокружительную высоту забиралось его воображение без страха и без страховки? Нет, наверняка она никогда не могла этого достичь, она просто цеплялась сзади за его крылья, надеясь, что хоть ненадолго сможет насладиться вместе с ним волшебным ощущением полёта, для которого — увы! — не была рождена.

О жизнь искателей приключений, та, что описана в детских книжках, подаришь ли ты её мне за то, что я так страдала? Нет, он не может. Я не знаю его идеалов. Он говорил, что о чём-то сожалеет, на что-то надеется, но всё это, вероятно, не имеет ко мне никакого отношения. Разговаривает ли он с Богом? Так не обратиться ли мне прямо к Богу? Но я на самом дне пропасти и не смогу уже докричать до небес мои молитвы.

Ах, эта пропасть! Дуня теперь ясно ощущала себя в ней. Как могла она зайти так далеко? Как могла так безнадёжно запутаться в ажурной паутине собственного благоразумия? Теперь уже поздно призывать его на помощь: она предала их идеалы, и Родион справедливо презирает её. Но, несмотря ни на что, он навсегда останется её манящей мечтой, её тайным повелителем, её единственной надеждой.

Когда-нибудь, быть может, он испарится как в сказке. Но мне непременно нужно вовремя узнать, попадёт ли он в рай, чтобы хоть одним глазком успеть взглянуть на вознесение моего мальчика!

Дуня поставила последнюю точку и решительно захлопнула тетрадь. И в ту же секунду странная мысль до боли пронзила её: 

"Он убил! Он должен был это сделать! Больше некому! — слёзы восторга заструились по Дуниным щекам. — Да чего я радуюсь? — в испуге подумала она, поспешно вытирая их с лица. — И вправду — чокнутая!"

Глава тринадцатая. Идеальный праздник (часть первая). Корабль любви стокрылый...

Ясным субботним августовским утром у Дворца Бракосочетаний на улице Петра Лаврова, как всегда, было довольно оживлённо: желающие зарегистрироваться пары протискивались внутрь сквозь толпы взволнованных родственников, те, кому уже выдали заветное свидетельство, стремительно покидали храм Гименея, на ходу отбиваясь от букетов цветов, которые им протягивали со всех сторон, время от времени у подъезда возникали запоздавшие гости, не знающие точно, куда теперь идти и в отчаянье преследующие первую попавшуюся пару до тех пор, пока жених или невеста не разворачивались к ним лицом и ошибка не становилась слишком уж очевидной.

Однако в это утро проникнуть внутрь Дворца или выйти из него оказывалось делом даже более затруднительным, чем обычно, так как уже на протяжении получаса парадный подъезд загораживала довольно внушительная и к тому же постоянно разрастающаяся группа приглашённых, прибывших сюда ради одной-единственной свадьбы и в силу своего количества довольно неохотно и непоследовательно откликавшихся на просьбы расступиться перед другими процессиями и дать очередным молодожёном возможность сфотографироваться на фоне входной двери. 

Группа эта в свою очередь отчётливо делилась на две подгруппы, державшиеся на определённой дистанции друг от друга и коммуницирующие между собой за редким исключением лишь с помощью коротких приветствий. В одну подгруппу входили коллеги и старинные знакомые Петра Петровича Лужина, люди в большинстве случаев уже немолодые, солидные, многие из которых прибыли на свадьбу вместе со своими супругами, а то и детьми. Чинно прохаживаясь взад и вперёд, они обменивались фразами о погоде и сухими рукопожатиями, время от времени поглядывая на часы и сокрушаясь, что "молодые" ещё не едут.

Другую компанию составляли приглашённые Дуней студенты. В их рядах царило откровенное оживление, связанное прежде всего с тем, что многие из них впервые присутствовали на университетской свадьбе и теперь с любопытством разглядывали своих сокурсников в строгих костюмах и блузках с рюшами. Всем было немного неудобно за этот официально-парадный вид, но каждый утешал себя тем, что другие находятся в точно таком же положении, а значит переживать и стесняться тут особенно нечего.

Разумихин стоял немного в стороне от остальных студентов. Видимо, он в отличии от многих не очень постарался в это утро, наряжаясь к празднику. Казалось, он одевался сегодня, ни разу не взглянув в зеркало: пиджак был застёгнут на две пуговицы вместо трёх, как попало завязанный галстук съехал куда-то набок, край рубашки вылез из-под брюк. Низко наклонив голову, Разумихин задумчиво смахивал пылинки со своих ботинок букетом ещё не до конца распустившихся гладиолусов.

— Страдает! — заметил кто-то из студентов.

На него зашикали, беспокойно оглядываясь на успевшего уже прибыть к месту бракосочетания Лужина, который теперь с озабоченным лицом всматривался в перспективу улицы, ожидая машину с невестой. Но вместо невесты перед Дворцом Бракосочетаний появился Костя, одетый в прекрасно сидящий на нём серый костюм с аккуратно завязанным заботливыми руками Марфы Петровны галстуком

— Костя! — удивлённо и почти капризно воскликнул завидевший его ещё издали Пётр Петрович. — Где же твоя мама с Дуней? И вообще, разве ты не должен был приехать вместе с ними?

— Должен был, — равнодушно подтвердил Костя. — Но они ещё хотели взять с собой маму Авдотьи Романовны и испугались, что если в машине будет слишком много народу, Авдотья, то есть Дуня, сомнёт своё платье.

— Что за ерунда? — недовольно пробурчал Лужин. — Марфа Петровна с этим платьем прямо как с писаной торбой. Да когда они выехали-то?

— Не знаю, — Костя пожал плечами. — Я, по крайней мере, поехал вперёд.

— Да ты ведь на метро, а они на машине! Им ехать минут двадцать от силы! — возмутился Лужин Костиной непонятливости. — Куда ж они пропали?

— Вы так говорите, Пётр Петрович, будто я виноват, — упрекнул его Костя и отошёл в сторонку.

— Да не волнуйтесь вы, дядя Петя!

Последняя реплика принадлежала Олегу, двоюродному племяннику Лужина, прибывшему специально на свадьбу из далёкого Челябинска и исполняющему теперь роль "почётного свидетеля", о чём напоминала надпись на голубой шёлковой ленте, закреплённой поверх его ярко-бордового костюма. За этот костюм, который по мнению прочих гостей окончательно изобличал в нём провинциала и говорил о крайнем безвкусии владельца, он уже удостоился многих критических взглядов, а также презрительных смешков. Но Олег ничего не замечал, ему было не до того: за свои двадцать пять лет он до сих пор ещё ни разу не бывал в Ленинграде и теперь не переставал радоваться представившейся возможности посетить "северную столицу", а также почти незнакомого дядю, который по такому случаю предложил даже оплатить ему недельное пребывание в гостинице. Гостиница, правда, была не самая шикарная, с тараканами и прочими неудобствами, но добродушный Олег не жаловался, а наоборот — считал своим долгом оказывать Петру Петровичу по мере своих сил всяческую помощь в проведении свадебных торжеств.

— Не волнуйтесь, дядя Петя, — повторил он ещё раз, обнажив в широкой улыбке желтоватые зубы, чередующиеся с зияющими чернотой пробелами. — Никуда не денется ваша невеста. Вот у нас в Челябинске сосед женился, так там тоже похожий случай был. У него невеста в загс опаздывала, не могли понять, в чём дело, а потом оказалось, что у неё кошка как раз разродилась. Представляете? Только и всего.

— Ну у них там, надеюсь, никто не разродился, — заметил Лужин, вытирая пот со лба. — Хотя я не уверен: шутка ли сказать — на пятнадцать минут уже опоздали.

Между тем две девушки из числа студенток обратили особое внимание на Костю.

— Посмотри, какой хорошенький мальчик, — шепнула одна другой.

— Да, действительно, — подтвердила её подруга. — Только он, думаю, помладше нас будет.

— Нет, совсем нет, — запротестовала другая. — А даже если и так, то не всё ли равно? У него вид такой загадочный, будто он художник или что-то в этом роде. На лице просто читается вдохновение...

— Ой, — воскликнула вторая, — а он, пожалуй, и вправду художник: я его, по-моему, где-то в центре видела, даже не один раз, как он рисунки свои продавал.

— Да какой он вам художник? — вмешался в разговор один из стоявших поблизости студентов. — Это же сынок Свидригайлова, директора "Галины". Ему, конечно, больше делать нечего, как картинками на улице торговать.

— А вот мы его сейчас сами спросим, художник он или нет, — решили заинтересовавшиеся Костей девушки.

Однако им так и не суждено было исполнить своё намеренье, ибо в эту минуту к подъезду подкатила специально взятая напрокат белоснежная Чайка с двумя обручальными кольцами на крыше, украшенная спереди и сзади разноцветными ленточками. Гости взволнованно притихли и вытянули шеи, чтобы лучше следить за происходящим, так как всем стало ясно — в этой машине приехала долгожданная невеста. 

Как бы там ни было, первым делом из Чайки вышла Марфа Петровна в усеянном блёстками голубом платье и с лентой "почётного свидетеля", обвивающей её полную фигуру. За ней гостям показалась и Дунина мама, Полина Александровна, стройная моложавая женщина с очень миловидным лицом. Одета она была намного скромнее Марфы Петровны и заметно смущалась перед таким количеством устремлённых на неё глаз.

— Ну что же ты стоишь? — Марфа Петровна полуукоризненно-полушутливо кивнула Лужину. — Иди, встречай невесту.

Пётр Петрович в ответ на эту реплику как-то даже уж слишком поспешно сорвался с места и двинулся открывать дверцу машины. Подобная поспешность, весьма, впрочем, простительная для жениха в данной ситуации, абсолютно, однако, не подходила к Лужину и к его обычной, крайне солидной манере себя держать. Может быть, поэтому никому из приглашённых не пришло в голову приписать этот несколько неуклюжий рывок вперёд внезапно прорвавшимся наружу чувствам по отношению к невесте. Напротив: все ясно увидели в непривычной, даже несколько неприличной для такого человека как Лужин торопливости единственно признак того, что его нервы находятся в настоящую минуту на пределе, и вместо радости за жениха гости единодушно почувствовали жалость к Петру Петровичу, а также беспокойство за его больное сердце, которому в этот день, по всей видимости, предстояло пережить ещё некоторые треволнения, превышающие по рангу Дунино опоздание. Какого именно рода треволнения ожидали Лужина, никто пока конкретно сказать не мог, но то, что они обязательно должны будут наступить, в этом почему-то каждый из гостей в глубине души был почти уверен.

Так или иначе, дверь Чайки отворилась, и гости в один голос ахнули: никогда они ещё не видели такой невесты. Уже одно платье было способно поразить чьё угодно воображение: оно вполне заслуживало названия произведения искусства и радикально отличалось от тех бесформенных нарядов, словно скроенных из тюлевых занавесок или больничных простынь, в которые вынуждены обычно облачаться девушки, желающие вступить в брак. На его изготовление пошёл, очевидно, самый изысканный и тонко выработанный материал, какой только возможно достать. Нежно отсвечивающая на солнце ткань цвета взбитых сливок заставляла наблюдателя почти облизываться от сладострастного желания попробовать её на вкус. Покрой также отличался безукоризненным изяществом. Мягкие складки легко и равномерно, как струйки фонтана, падали вниз, обрамляя со всех сторон стройную талию. Декольте, весьма, впрочем целомудренное и не открывающее ни одного лишнего миллиметра окружали кремовые атласные розочки, причудливые орнаменты из серебряных ниток, напоминающие сотканные морозом узоры на зимних стёклах, подчёркивали точёную форму груди. Дунины волосы, из которых уже почти полностью исчезли смелые оттенки, приобретённые некогда в парикмахерской под руководством Разумихина, были с таким мастерством заколоты наверх, что человек непосвящённый едва ли мог догадаться, что они недавно пережили довольно основательную стрижку. Фаты на Дуне совсем никакой не было. Вместо неё лишь несколько пластиковых цветков самой искусной выработки украшали её причёску таким образом, что при каждом шаге белоснежные невесомые пестики вздрагивали как капельки росы на ветру.

Но какой бы сверхъестественной изысканностью ни отличался Дунин наряд, как бы ловко ни поработали руки парикмахера над её причёской, как бы ни переливался на солнце одолженный Марфой Петровной жемчужный браслет, всё это однозначно отступало в тень перед самой невестой, которая сама по себе, независимо от дополнительных атрибутов, была просто пугающе, почти сверхъестественно прекрасна. Всем почему-то даже показалось, что никогда больше Дунечкина красота не предстанет уже в таком поразительном блеске, ибо после этого дня непременно должен начаться естественный процесс увядания, неизменно следующий за каждым чрезмерно бурным цветением, и, несмотря на Дунин ещё чрезвычайно юный возраст, эта навязчивая и достаточно иррациональная мысль никак не хотела выветриваться и на протяжении всей свадьбы продолжала невидимо витать в воздухе, образовывая неприятный осадок в головах приглашённых.

— Давайте скорее вовнутрь! — потребовал Лужин. — Итак уже опоздали!

Однако Дуня не позволила заразить себя нервозной суетливостью. Гордо закинув назад голову, она внимательно обвела взглядом гостей, но, так и не остановившись ни на ком определённом, подала руку Лужину и медленной грациозной походкой последовала за ним к дверям загса, никак не реагируя на недовольное бормотание озабоченного опозданием жениха.

Едва они оказались в нарядном вестибюле, у находившихся там невест мгновенно испортилось настроение. Многие из них, завидев Дуню, в отчаянье опустили руки, желая в этот момент скорее испариться, чем подвергнуть себя в глазах других сравнению с такой сказочной красавицей. Одна особенно впечатлительная девушка даже тут же расплакалась, прикрывая лицо фатой. 

Между тем, сотрудница загса уже отважно спускалась по лестнице в самый центр событий. Профессионально поставленным голосом, почти перекрывающим хронически царящий в вестибюле гул, она объявила:

— Гражданин Лужин и гражданка Раскольникова, прошу внимания! Сдавайте мне сюда документы и идите за мной вместе со свидетелями. Гости ждут внизу, а потом по команде проходят в зал регистрации.

— Дунечка, — Полина Александровна осторожно тронула дочку за локоть, — как же я одна среди гостей останусь? Я и не знаю тут никого...

— Как же никого? — возразила Дуня. — А Дима Разумихин, через которого ты вещи Родиону передавала? Вон он там стоит, — Дуня, не глядя, кивнула в ту сторону, где действительно стоял Разумихин. — Иди к нему.

— Давай-давай, Дунечка, скорее, — Марфа Петровна подтолкнула её вперёд.

Жених с невестой и оба свидетеля поднялись вверх по лестнице в комнату ожидания, отделанную зеркалами и шёлковыми драпировками. Сопровождавшая их женщина тут же убежала куда-то с документами, плотно прикрыв за собой дверь. Воцарилось неприятное молчание. Олег вынул из кармана миниатюрную расчёсечку и начал тщательно причёсываться перед одним из зеркалов, напевая "Миллион алых роз". Лужин, заложив руки за спину, шагал взад и вперёд по мягкому, потускневшему от времени ковру. Дуня, не проявляя ни малейшего признака волнения, остановилась у окна и задумчиво наблюдала за мухой, с монотонным жужжанием карабкавшейся вверх по стеклу.

— Ну подойди к Пете, успокой его, — шепнула ей на ухо Марфа Петровна, кивнув на Лужина.

— Сам успокоится, — проговорила Дуня таким голосом, что Марфа Петровна поняла, что её лучше не трогать.

— Какая тут духота! — пожаловался Лужин, слегка ослабляя узел галстука. — Прямо русская баня... А что, Марфа Петровна, твой Аркадий разве не придёт сегодня?

— Придёт-придёт, куда он денется, — заверила Марфа Петровна и в её глазах появился какой-то неожиданный хищный блеск. — Такие свадьбы ведь не каждый день случаются... Только у него утром дела, так что он к нам прямо в ресторан подойдёт, — пояснила она, окидывая Дуню особенно внимательным взглядом, будто желая ещё раз убедиться, что невеста в полном порядке. — Да, отпразднуем сегодня на славу, — прибавила Марфа Петровна, многозначительно поднимая брови.

Дверь в комнату ожидания отворилась и сотрудница Дворца Бракосочетаний, энергично проследовав вовнутрь, обеспокоенно ахнула:

— Так вы ещё даже не построились?!

— Что значит "не построились"? — нахмурился Лужин.

Но женщина не дала сбить себя с толку и деловито скомандовала:

— Так, встаём: жених с невестой вперёд парочкой, за ними свидетели, затылочек в затылочек.

— На первый-второй рассчитай-сь, — весело сострил Олег.

Однако никто почему-то не разделил его веселья. Сотрудница загса дала последние наставления по поводу того, как вести себя во время церемонии, и снова удалилась, призвав всех стоять смирно, пока перед ними не откроются двери в зал торжественной регистрации. 

— Прямо как детском саду, — снова разнервничался Лужин. — Я с пятилетнего возраста уже парами не ходил.

— Да что вы, дядя Петя, — подбодрил его племянник. — Вы же женитесь. Вам теперь, вроде как, положено в паре...

— И вправду, Петя, прекрати капризничать, — вмешалась Марфа Петровна. — Смотри, Дунечка спокойно стоит. Бери с неё пример.

Действительно, Дуня стояла рядом с Лужиным абсолютно спокойно: ни одной эмоции не отражалось на её лице. Даже когда двустворчатая лакированая дверь растворилась и под звуки свадебного марша жених с невестой в сопровождении свидетелей вошли в зал торжественной регистрации, глядя на Дуню можно было подумать, что это восковая кукла, которую чьи-то руки переносят из одного помещения в другое.

В зале их ждали покинутые в вестибюле гости: некоторые сидели на стульчиках, но большинство стояло, выстроившись плотными рядами вдоль стенок. Те, кого вытеснили назад, вытягивали шеи и даже подпрыгивали, чтобы получше разглядеть всё происходящее. Свидетели, согласно полученным ранее указаниям, присели к столику в уголке, а жених с невестой остановились в центре зала перед женщиной с развёрнутой папкой в рука и с таким торжественно-одухотворённым лицом, что, казалось, она вот-вот затянет какую-нибудь чрезвычайно трогательную песню, от которой сама же и расплачется. Её волосы слегка шевелились, вероятно, приводимые в движение спрятанным где-то вентилятором, что придавало всей сцене ещё больший эффект. 

Женщина с шевелящимися волосами слегка прикрыла глаза, будто готовясь чихнуть, и, заглянув на секунду в свою папку, проговорила грудным, чувственно вибрирующим голосом, выделяя особо важные места многозначительными паузами:

— Авдотья Романовна... Пётр Петрович... Этот день вы будете... помнить всю свою жизнь...

По мере того, как женщина вела свою речь, лицо Дуни постепенно оживлялось. Более того, на нём появлялось выражение какой-то отчаянной радости, совсем неподходящее к благостному характеру церемонии, в которой она участвовала. Так улыбаются люди, решившиеся прыгнуть с парашютом, перед тем, как до прыжка осталась секунда или две.

— Авдотья Романовна, согласны ли вы вступить в брак с Петром Петровичем, — женщина с папкой умилённо склонила голову набок и приготовилась слушать ответ.

— Да, — громко произнесла Дуня и, будто опасаясь, что её могли не расслышать или неправильно понять, ещё громче прибавила: — Да, согласна.

Женщина обратилась с соответствующим вопросом к Лужину. Тот хмуро пробормотал своё согласие. Было видно, что вся процедура кажется ему ужасной глупостью и бессмысленным ребячеством, несоответствующим его годам и служебному положению.

Жениха с невестой попросили расписаться и обменяться кольцами.

— А теперь поцелуйтесь, — не то лукаво, не то скептически прищурив глаза, попросила женщина с шевелящимися волосами.

Лужин, покачав головой и издав глубокий вздох, говоривший "Ну что ж, ничего не поделаешь — придётся до конца изображать из себя идиота", чмокнул Дуню куда-то в подбородок.

— Объявляю вас мужем и женой, — сказала женщина с особенно сладострастным придыханием.

— Давно уж пора, — проворчал Лужин себе под нос.

— Родственники, свидетели, друзья, — произнесла женщина, делая ударение на каждом слоге, — теперь вы можете подойти и поздравить молодожёнов.

И тут всё завертелось у Дуни перед глазами: знакомые и незнакомые люди подходили к ней, целовали её, пожимали ей руки, вкладывали в них тяжёлые букеты. Вскоре она уже почти ничего не видела из-за вороха цветов, которыми завалили её поздравляющие.

"Так, наверняка, ощущают себя мёртвые в гробу под бесчисленными венками", — подумала Дуня с содроганием.

— Да что вы делаете? — воскликнула Марфа Петровна. — Ей же не удержать столько!

— А куда нам их ещё девать? — спросил один из студентов.

— Ничего, подЕржите пока, а потом в машину закинете, — объяснила Марфа Петровна, освобождая Дунечку от излишних букетов и отдавая их по возможности назад дарителям.

Пришёл фотограф и начал строить всех на парадной лестнице для группового портрета.

— Боже, — зароптали шёпотом некоторые студенты, — ещё и фотографироваться полчаса! Да мы на этой свадьбе от скуки окоченеем.

— Эх, не надо было на эту дурацкую регистрацию ходить! — вздохнул кто-то. — Все нормальные люди только к вечеру в "Корюшке" соберутся.

— Ой, да кому надо? — засомневалась одна из девушек. — Там, наверняка, то же самое будет, если не хуже!

— Не скажи, — возразили ей. — Там по кайфу должно быть. Знаешь, какая у них музыкальная программа ожидается?

— Хор советской армии? — предположил кто-то. — Лужин просто затащится.

— Так вы не в курсе что ли? В "Корюшке" же "Солнечный удар" будет выступать! Ради него ещё куча народа набежит. Я знаю, ребята даже без приглашений собираются пролезть, чтоб только этот концертик послушать.

— А что такое "Солнечный удар"? — спросила румяная девушка с косой.

— Эх ты, знать надо, — ответили ей. — Это ж сейчас самая крутая группа, понятно?

— Самая крутая группа — это "Кино", — обиженно возразила девушка с косой.

Её тут же высмеяли:

— Ага, "Кино"! Скажи ещё "Машина времени"! Нет, это всё попсня. А "Солнечный удар" — это андеграунд, его тебе по телеку так просто не покажут и по радио не передадут. Концертов тоже практически не бывает, только квартирники.

— Они ещё иногда у Казанского играют, — похвастался кто-то своей эрудицией.

— Они там не играют, а репетируют, — поправили его. — Но не советую тебе туда ходить и слушать: как только больше двух человек возле них собираются, то менты сразу же делают облаву. Несанкционированное мероприятие, сам понимаешь. Мой друг уже так попался.

Все почтительно притихли.

— Да как же Лужин-то до жизни такой дошёл, что "Солнечный удар" к себе приглашает? — робко поинтересовался один из студентов.

— О, это ужасно смешная история, — зашептали ему в ответ. — Лужин сначала наш университетский вокально-инструментальный ансамбль заказать хотел, ну чтоб они ему там "Естедей", "Феличита" и прочую галиматью сыграли. Ну те пообещали — жалко что ли? — а потом у них барабанщик как-то скоропостижно выбыл, а без барабанщика, сами понимаете, никуда. Ну Лужин в предбрачной панике потребовал от них срочно порекомендовать ему равноценный творческий коллектив в качестве замены. А наши ребята на свой страх и риск приколоться решили — всё-таки пятый курс уже: терять им особенно нечего — пригласили для него "Солнечный удар" со стандартной панковской программой. Ну Лужину, что "Солнечный удар", что "Земляне" — один хрен. Он согласился, пребывая в блаженном неведении, что за концерт ожидает его на свадьбе. 

Студенты так и покатились со смеху.

— О, в задних рядах отличное настроение! — восхитился фотограф. — Прекрасно! Так и снимаем!

После того, как групповой портрет был успешно зафиксирован на плёнку, жениха с невестой отвели в сторону и стали фотографировать отдельно. Воспользовавшись тем, что на пару минут они оказались на некоторой дистанции от гостей и свидетелей, Дуня придвинулась поближе к Лужину решилась-таки задать ему вопрос, который не переставал тревожить её с того самого момента, когда она вышла из белоснежной Чайки у подъезда Дворца Бракосочетаний:

— Скажи, МК здесь? Ты его видел?

Лужин удивлённо вскинул на неё глаза:

— А чего он тебе вдруг понадобился?

— Нет, я просто спрашиваю, — Дуня кашлянула, чтоб не выдать волнения в голосе. — Ты ведь его, вроде, пригласил? Или нет?

— Ну пригласил, — признался Лужин. — Только он мне не точно обещал прийти. У него дела какие-то сегодня были. Значит, не смог. Переживём и без него: меньше народу — больше кислороду.

"Ага, не смог, — промелькнуло в голове у Дуни. — Трус..."

В её глазах вспыхнули злорадные огоньки, а на губах постепенно расцвела самодовольно-торжествующая улыбка.

— Отлично! — обрадовался фотограф. — Держите улыбочку! Снимаю!

Наконец молодожёнов освободили от необходимости позировать и даже в лице одной из сотрудниц призвали поскорее покинуть дворец вместе со всеми гостями во избежание столкновений со следующей свадьбой, которая тоже хотела фотографироваться на лестнице.

Дуня была рада снова очутиться на свежем воздухе. Ветерок, хлеставший её по лицу, будто сразу придал ей дополнительную порцию сил и уверенности в себе. Бесстрашно развернулась она лицом к гостям, в любой момент готовым снова кинуться в атаку с лохматыми как дикобраз букетами, и даже одарила их улыбкой, которая должна была получиться благосклонной, но вышла почему-то презрительно-высокомерной.

— Ах, Дунечка, как я за тебя рада! — услышала она голос Полины Александровны, протискивающейся к дочке между чьими-то плотно прижатыми друг к другу плечами. — Давай-ка я тебя наконец расцелую! И вас тоже, Пётр Петрович! — она немного застенчиво чмокнула в щёку своего новоиспечённого зятя.

"Хорошая женщина, — невольно подумал Лужин. — Искренняя и душевная, не то что эта Дуня. Вот бы мне такую..."

— Спасибо вам, Пётр Петрович, — продолжала между тем Полина Александровна со слезами умиления на глазах. — Спасибо.

— Да за что же? — участливо спросил Лужин.

— За Дунечку, за то, что она в ваши надёжные руки теперь переходит.

— Ну это пустяки, — добродушно отмахнулся Лужин. — Не стоит и благодарить.

— А свадьба-то свадьба у вас какая! — не переставала восхищаться Полина Александровна. — Я в своё время о такой только мечтала! Как в сказке! Жаль, Дунечка, что твой папа приехать не смог, а то бы тоже за тебя порадовался. И Родион вот не пришёл... — нерешительно прибавила она, слегка понизив голос, будто произнося это имя, нарушала какое-то табу.

— Да что ему делать на регистрации?! — нетерпеливо воскликнула Дуня. — Он такие официальные церемонии терпеть не может, ты же знаешь!

— О Боже, Дунечка! — испугалась Полина Александровна. — Что ты такое говоришь? Что Пётр Петрович подумает?

— Я тоже думаю, — вмешался Лужин, — что Родиона на регистрацию... не следовало. Он у вас такой... независимый и... непредсказуемый, — ему не хотелось обижать добрую женщину, поэтому Пётр Петрович старался выражаться как можно мягче.

Но Полина Александровна всё-таки расстроилась:

— Как же так? Вы и не пригласили его что ли?..

— Ну конечно пригласили, мама, я же тебе говорила! — в голосе Дуни чувствовалось раздражение. — Открытку мы ему, разумеется, не посылали, но он знает, что мы вечером в "Корюшке" празднуем, я ему ещё давно сказала. Так вот, захочет — придёт, не захочет — не надо!

Полина Александровна печально вздохнула.

— Всё, Дунечка, Петя, — подбежала к ним Марфа Петровна, —пора ехать. Прощайтесь с гостями до вечера и залезайте в машину.

Размещение в машине заняло довольно много времени: Марфа Петровна сильно беспокоилась за Дунино платье и пыталась разложить его в салоне таким образом, чтобы на нём не возникло при перевозке ни одной лишней складочки. Однако прошлось столкнуться с неразрешимой дилеммой: либо на заднее сиденье помещалась она сама с Дуней и Лужиным, либо только они вдвоём с Дуней, но зато с полностью расправленным платьем. Марфа Петровна даже хотела уже было попросить сидящего впереди Олега совсем выйти за его очевидной полной ненадобностью и, заняв его место, гарантировать молодожёнам и платью надёжные условия транспортировки, но в конце концов смилостивилась над свидетелем Петра Петровича и, кое-как расправив Дунину юбку на своих и Лужинских коленях, дала шофёру знак ехать.

Остающиеся до вечернего банкета на произвол судьбы гости дружно замахали на прощание руками, особо резвые студенты даже застучали ладонями по багажнику. Полина Александровна, наклонившись к окошку, посылала вдохновенные воздушные поцелуи Дунечке и её мужу. Наконец машина тронулась с места. Когда они проехали несколько десятков метров, Дуня покосилась на окно и заметила Разумихина. Он, видимо, отправился в путь ещё прежде машины с молодожёнами и шёл теперь, низко опустив голову и волоча за собой букет гладиолусов, от которого так и не нашёл случая избавиться во время церемонии. Машина затормозила у светофора. Дуня вытянула шею, пытаясь поверх лысины сидевшего у окна Петра Петровича поймать взгляд своего возлюбленного, но тот, казалось, был погружён в такую глубокую задумчивость, что не смотрел не то что по сторонам, но даже себе под ноги. Проходя мимо слегка покосившейся набок цилиндрической урны, Разумихин, не останавливаясь, опустил в неё свой букет. Нежные, полураспустившиеся бутоны гладиолусов выглядывали теперь наружу словно из неподходящих размеров металлической вазы. Какой-то прохожий кинул на них окурок. Но Разумихин не мог этого видеть: засунув руки в карманы, он уже удалялся вглубь ближайшего переулка.

— Поехали скорее! — нетерпеливо потребовала Дуня у шофёра.

— Надо же! — захохотал Олег. — Невесте прям не терпится. Какая она у вас темпераментная, дядя Петя!

— Куда, кстати, едем? — спросил шофёр, выруливая на проспект. — Памятники посещать? 

— Куда же ещё? — отозвалась Марфа Петровна. — Надо уже поскорее от этого цветника избавляться, — она кивнула на букеты, сложенные друг на друга за задним сиденьем и потёрла шею, только что поцарапанную шипами одной из многочисленных роз. — Будем возлагать Медному Всаднику.

— Медному Всаднику? — удивился Лужин. — Кто это такое придумал?

— Да тут фантазии особой не надо, — отпарировала Марфа Петровна. — Все новобрачные после регистрации туда ездят, чтоб почтить память основателя города.

— А тебе не кажется, что логичнее было бы у памятника Ленину цветы возложить? — сказал Лужин каким-то поучительным тоном. — Его память, я думаю, не менее важна, чем память Петра I.

— Да ты что? — изумилась Марфа Петровна. — Серьёзно что ли?

— Какие тут могут быть шутки? — гордо ответил Лужин.

— Да нет, — поддержал Марфу Петровну Олег. — Ленин теперь не в моде, дядя Петя. Чего к нему ездить?

— Что значит не в моде? — Лужин даже покраснел от волнения. — Это твой костюм, может быть, не в моде, а Ленин всегда в моде. И чем дальше, тем больше.

— Да, действительно, — неожиданно согласился Олег, немного подумав. — Вот иностранцы, говорят, на рынке за бешеные деньги октябрятские звёздочки с Ильичём скупают. "Красная волна" это у них называется или что-то вроде того. Наша молодёжь теперь тоже с них пример брать стала: обвешиваются всякими там советскими значками и ходят — металлисты они, видите ли. Но я, если честно, до такого авангардизма не охотник, я уж лучше в своём костюме похожу...

Марфа Петровна толкнула Олега в спину, чтобы он наконец замолчал. Произошло это как раз своевременно, ибо Лужин уже схватился рукой за больное сердце и часто задышал.

— Приоткройте окна! — скомандовала Марфа Петровна водителю. — И поехали к Ленину на Финляндский вокзал. 

— Ну к Ленину, так к Ленину, — поспешно закивал Олег, испугавшись за здоровье дяди. — О! — вдруг воскликнул он. — Мы же забыли шампанское.

— Шампанское будет в ресторане, — напомнил Лужин.

— Ну в ресторане само собой, — отмахнулся Олег. — А я говорю про сейчас: надо будет у памятника хотя бы бутылочку распить.

— Этого ещё не хватало! — запротестовал Лужин. — Про антиалкогольный указ слышал? На улице пить не разрешается.

— Да разве это питьё, дядя Петя? Я же про шампанское говорю, а не про технический спирт. Такого запретить никто не может. Тем более, если свадьба! Гулять так гулять! Знаете, как у нас в Челябинске узнают, куда жених с невестой после свадьбы ездили?

— Как? — нерешительно спросил Лужин.

— По осколкам! Молодожёны выпьют на свежем воздухе, а потом бокалы и бутылки бьют на счастье. Вот это праздник! Это я понимаю!

Лужин снова схватился за сердце, и идея с шампанским тут же была отброшена, не без некоторого, впрочем, сожаления со стороны Олега. На этот раз Лужину потребовалось уже намного больше времени, чтобы прийти в себя.

— Можно поехать к врачу, если хотите, — осторожно предложил водитель.

Позже Марфа Петровна очень раскаивалась, что сразу же не убедила всех последовать этому мудрому совету. Но в тот момент она была слишком уж увлечена идеей образцовой свадьбы, которая, как ей казалось, должна была с её помощью вот-вот воплотиться в жизнь. И так как визит в поликлинику абсолютно не вписывался в представления Марфы Петровны об идеальном празднике, она, не долго думая, ответила на предложение водителя коротким и авторитетным "нет", исключающим возможность дальнейшего обсуждения этой темы.

Надо сказать, что Лужину, который, безусловно понимая, как неуместны теперь его сердечные приступы, каким-то неестественным усилием воли удавалось на протяжении всей дальнейшей свадебной прогулки сдерживать подкатывающуюся к груди боль. А если она порой и одолевала Петра Петровича, то он старался справиться с ней по возможности незаметно. Таким образом молодожёнам в этот день удалось посетить не только памятник Ленину у Финляндского вокзала, но и Марсово поле, а также проехаться по Невскому в специально заказанной для этой цели карете. В заключении программы маленький частный катер даже прокатил их по каналу Грибоедова. 

К шести часам новобрачные вместе со свидетелями снова погрузились в машину и отправились в ресторан "Корюшка", где праздник должен был увенчаться грандиозным банкетом. Ресторан этот имел совершенно особый статус уже хотя бы потому, что находился не на твёрдой почве, как все нормальные заведения общественного питания, а на воде, то есть размещался внутри двухэтажной баржи, приговорённой в связи с этим обстоятельством к вечной стоянке на Неве у гранитного берега Васильевского острова. Кроме того, еду там подавали тоже самую отменную, благодаря чему корабль-ресторан пользовался среди ленинградцев неизменной популярностью.

У причала "молодых" уже встречала толпа гостей. Как и ожидалось, народу здесь собралось намного больше, чем утром во Дворце Бракосочетаний. Особенно возросло число студентов. Дуня могла поручиться, что половину из них она не только не приглашала к себе на свадьбу, но даже никогда и не видела. Не без ужаса заметила Дуня ещё из окна машины среди приглашённых или, по крайней мере, желающих выдать себя за таковых, совсем уже странных молодых людей с всклокоченными волосами и в тельняшках. По всей видимости, они не имели абсолютно никакого отношения к университету и смахивали, скорее, на хулиганов из подворотни. Нахмурившись, Дуня толкнула в бок Марфу Петровну:

— Откуда они здесь взялись?

— Шпана какая-то, — обеспокоенно подёрнула плечами Марфа Петровна. — Не волнуйся, сейчас мы с ними разберёмся.

Однако разбираться со "шпаной" ей оказалось некогда, так как в следующую секунду Марфа Петровна вынуждена была посвятить всю свою энергию тому, чтобы разобраться с Олегом. Дело в том, что свидетель жениха всё-таки успел во время праздничной прогулки раздобыть где-то бутылку шампанского и даже почти полностью осушить её из горлышка, в связи с чем находился теперь в опасно возбуждённом состоянии. Увидев толпу ожидающих, он почему-то особенно развеселился и, выскочив первым из Чайки, закричал, замахнувшись пустой бутылкой:

— Ложись, народ! Свадьба идёт!

Вокруг раздались презрительно-брезгливые смешки, и чтобы не дать повода скандалу, Марфе Петровне пришлось приложить весь свой дипломатический талант, извлекая опасную бутылку из рук Олега и уговаривая его оставить свои эмоции хотя бы на время при себе.

Между тем новобрачные уже выбрались из машины и народ, сопровождая пару приветственными возгласами, повалил в полном составе по трапу на борт ресторана. Марфа Петровна в отчаянье поняла, что воспрепятствовать проникновению "шпаны" на "Корюшку" ей не удалось. Однако молодые люди в тельняшках всё-таки проявили некоторый такт, не проследовав за прочими гостями в банкетный зал, а остались снаружи на верхней палубе в ожидании выступления любимой панк-группы, ради которой они сюда и прибыли, и развлекая себя до поры до времени соревнованием по плевкам в бурные невские воды.

В самом просторном зале "Корюшки" всё уже было готово к празднику: на составленных в одну огромную букву "П" столах красовались самые отменные закуски и изысканные холодные напитки. Деловые и немного надменные официанты в последний раз пересчитывали количество посадочных мест и поправляли салфетки, установленные перед каждой тарелкой в виде причудливых вееров.

За одним из крайних столов к некоторому удивлению вновьприбывших уже сидел Свидригайлов собственной персоной в величественно-задумчивой позе. Такой человек, разумеется, мог себе позволить пренебречь некоторыми условностями, обязывающими приглашённых встречать молодожёнов перед рестораном, и, уж конечно, никто из обслуживающего персонала не осмелился бы задержать Аркадия Ивановича в дверях, даже если его появление и было явно преждевременным. Несмотря на всю естественность, с какой объяснялось присутствие Свидригайлова за девственно-нетронутым столом, в первую минуту все неожиданно для себя как-то смутились и даже испугались, заметив его. Но спустя несколько мгновений обстановка сама собой разрядилась, кто-то даже вспомнил одну забытую народную примету: большое начальство на свадьбе — к семейному счастью, и гости, не видя на своём пути уже абсолютно никаких препятствий, с энергичными восклицаниями ринулись к столу, пытаясь из какого-то чисто спортивного интереса опередить друг друга, будто речь шла об игре, где тот, кто не успел вовремя занять свободный стул, выбывает из круга играющих. 

Однако, несмотря на то, что гостей пришло намного больше, чем запланировано, мест, благодаря предусмотрительности Марфы Петровны, заказавшей угощение и приборы со значительным излишком, было достаточно не только для всех присутствующих, но также и для тех, кто ещё потенциально мог присоединиться к празднику в течении вечера. Впрочем, всем, конечно, хотелось усесться по возможности подальше от новобрачных, чтобы иметь возможность спокойно праздновать в узком кругу собственных друзей на надёжном расстоянии от профессора Лужина, не пользующегося популярностью ни у студентов, ни у преподавателей. Особого желания пообщаться с Дуней ни у кого также не возникало: слишком уж неприступно и надменно держала она себя с самого утра и слишком уж щекотливой и проблематичной была для её сокурсников тема столь откровенно меркантильного замужества, которую, вероятно, едва ли удалось бы обойти в этот вечер в разговоре с невестой. Так что гости в основном сосредоточились на обоих флангах составленной из столов буквы "П", в то время как за центральным столом, где устроились молодожёны со свидетелями, было подозрительно пусто. Лишь два человека согласились добровольно занять места вблизи новобрачных: Дунина мама Полина Александровна и какой-то очень сознательный коллега Петра Петровича, уже давно ожидающий от него повышения по службе.

Марфу Петровну такое непропорциональное распределение центров тяжести за столом сильно озадачило и даже немного обидело.

— Аркадий! — крикнула она своему мужу. — Ты чего это там в углу пристроился? Иди сюда!

Но Свидригайлов уже и сам поднимался с места, медленной и полной какого-то особенного достоинства походкой направляясь к молодожёнам.

— Поздравляю! — сказал он так серьёзно и весомо, будто речь шла об успешно выполненном боевом задании.

Обменявшись рукопожатиями с Лужиным, Свидригайлов протянул руку Дунечке. Его ладонь, как показалось Дуне, излучала тепло и силу, поэтому она даже слегка огорчилась, когда он убрал свою руку назад, но тут же устыдившись своих чувств, невеста надменно закинула голову назад и отвернулась от Аркадия Ивановича.

— Пересаживайся к нам сюда! — почти капризно потребовала Марфа Петровна.

— Я бы рад, — спокойно ответил Свидригайлов, обращаясь не только к жене, но и к новобрачным. — Но, сами понимаете, мне и так по долгу службы чересчур часто на виду бывать приходится, поэтому в выходные и праздники не хочется ставить себя в центр внимания. На меня и без того уже, к сожалению, все как на артиста какого-то глазеют, так что я лучше в уголке посижу — и мне спокойнее и людям, — Свидригайлов отправился на своё прежнее место.

Марфа Петровна обескураженно всплеснула руками и, обиженно нахмурившись, проводила глазами своего мужа, но вдруг складки у неё на лбу разгладились, во взгляде вспыхнула злорадная искорка, а уголки рта приподнялись в недоброй торжествующей улыбке.

"Ну что ж, мой дружок, — усмехнулась она про себя, — сиди, где сидишь, тебе оттуда даже лучше видно будет. Всё увидишь, всё, до мельчайших подробностей. Для кого же я, в конце концов, это шоу устраиваю с Дунечкой в главной роли? Любишь Дуню? Ну так получай! Мучайся теперь, сгорай на медленном огне, как я сгорала в тот день под твоим ремнём, как сгораю до сих пор под тяжестью этой обиды..."

Однако Марфа Петровна быстро опомнилась от своих мстительных мыслей и вернулась к реалиям организованного её стараниями торжества. Заставить гостей пересесть за центральный стол было, очевидно, делом чересчур трудоёмким и неблагодарным, поэтому Марфа Петровна решила закрыть эту проблему и заняться наконец культурной программой, без которой не может обойтись ни один цивилизованный праздник.

— Где же тамада? — задала она риторический вопрос сидевшей с ней рядом Полине Александровне. — Мы ведь его на шесть часов заказали! Как можно так подводить людей? 

Полина Александровна лишь рассеянно кивнула ей в ответ, не в силах подавить при этом счастливой улыбки, которая не сходила с её губ с тех пор, как она уселась за праздничный стол, преисполненная радости за дочку-невесту и не замечающая или не желающая замечать маленьких неприятностей, уже с самых первых минут начинавших назойливо клеиться к свадебному банкету. Впрочем, приглашённых очевидно мало интересовало отсутствие тамады, они уже вдохновенно принялись за щедро расставленные на столах закуски и успешно развлекали себя сами непринуждёнными разговорами и остроумными замечаниями по тому или иному забавному поводу. Только Олег всем своим видом выражал откровенное огорчение и крайнее разочарование:

— Что же это такое, дядя Петя? — обратился он к Лужину, рядом с которым сидел, исполняя долг "почётного свидетеля". — У вас безалкогольная свадьбы что ли? Посмотрите: всего по одной бутылки водки на двоих, — он развёл руками. — Так нельзя! И гостей обидите и праздник не удастся.

Но Лужин не слушал своего уже и без того взбодрённого выпитым во время прогулки шампанским племянника. Поднявшись с места, он коротко бросил Дуне и Марфе Петровне "Я сейчас приду" и удалился в уборную.

Дуня взяла в руки вилку и задумчиво покрутила ею в воздухе. Вдруг ей показалось, что сидевшие за боковыми столами студенты как-то радостно заволновались и замахали руками, развернувшись в её сторону. Дуня удивлённо нахмурила брови и инстинктивно оглянулась. В ту же секунду ей пришлось испуганно вздрогнуть, потому что справа от неё, там, где временно пустовало место Петра Петровича, сидел теперь МК собственной персоной. Одет он был по-парадному — в чёрный костюм с белой рубашкой и бабочкой у накрахмаленного воротничка. Со снисходительной улыбкой наблюдал он за обращёнными к нему приветственными жестами и, казалось, ничуть не смущался тем, что расселся на месте, для него явно не предназначенном. Но не успела Дуня хорошенько ужаснуться, а Марфа Петровна возмутиться и пресечь откровенное безобразие, как у них за спиной возник запоздавший тамада — невысокий краснощёкий мужчина с гвоздикой в петлице и микрофоном в руках.

— Прошу внимания! — добродушно произнёс он в микрофон и, видимо не желая растрачивать больше ни одной минуты и так уже потерянного по его вине времени, поспешно продолжал: — Мы собрались здесь, чтобы поздравить молодожёнов! А ну-ка встаньте! — он повелительно тронул за плечи Дуню и сидящего рядом с ней МК.

МК тут же с готовностью вскочил с места, чем вызвал безудержный хохот остальных студентов.

— Невеста, и вы тоже вставайте! — потребовал тамада.

— Я? — переспросила Дуня, не совсем понимая, как вести себя в подобной ситуации.

— Ну конечно! Не стесняйтесь! Гости ждут! — тамада почти вытряхнул её со стула. — Горько! — провозгласил он в микрофон, подвигая Дуню и МК друг к другу.

— Горько! — поддержали его обрадованные намечающимся скандалом студенты, едва удерживаясь на стульях от смеха.

МК, очевидно играя на публику, развернулся к Дуне и театрально раскрыл руки, будто готовясь заключить её в объятия. Дуня, не помня себя от злости, изо всех сил стукнула его кулаком в грудь, вызвав этим поступком приступ абсолютно гомерического хохота у жаждущих зрелищ студентов. Тамада потерял дар речи и лишь беспомощно сопел в микрофон. Что касается МК, то Дунин отчаянный удар, не заставил его даже отступить ни на шаг. Однако он опустил руки и теперь улыбался только сквозь зубы, беззастенчиво продолжая глядеть при этом Дуне в глаза.

"Какая, однако, наглость", — шептались между собой коллеги Петра Петровича, не в силах, впрочем, подавить улыбок.

Олег, приведённый в состояние полнейшего изумления сценой, разыгрывающейся в непосредственной от него близости, залпом выпил рюмку водки и стал ждать, что произойдёт дальше. А дальше произошло следующее: опомнившаяся от первого шока Марфа Петровна вскочила с места и, встав между Дуней и МК, взволнованно закричала на возмутителя спокойствия:

— Вы с ума сошли что ли? Идите ищите себе другое место, если, конечно, не хотите, чтоб вас совсем выставили с праздника!

— С праздника? — наивно переспросил МК, не переставая нагло улыбаться.

— Да, представьте — у нас праздник! — строго отпарировала Марфа Петровна, раскрасневшись от гнева. — И прекратите свои дурацкие шутки!

— Ну если действительно праздник, — МК развёл руками, — то ничего, конечно, не поделаешь. Это дело серьёзное, тут уж никак не до шуток. Спасибо, кстати, за праздничное гостеприимство.

В этот момент глаза всех присутствующих устремились на Лужина, который, не подозревая ничего особенно худого, как раз возвращался в зал после своего кратковременного отсутствия. Гости притихли и напряжённо ожидали дальнейшего развития событий, не решаясь в открытую проинформировать жениха о только что произошедшем инциденте. Впрочем, всё самое страшное было уже всё равно позади, Дуня теперь снова сидела за столом, только МК почему-то продолжал стоять во главе стола, с каждой секундой неосторожно уменьшая свои шансы незаметно ускользнуть с места происшествия.

— Да убирайтесь вы наконец! — почти взвизгнула на него Марфа Петровна, в отчаянье косясь на пробирающегося к своему законному месту Лужина.

Но МК явно не собирался никуда убираться, а, напротив, смело смотрел в лицо приближающейся опасности в виде жениха-профессора.

— Здравствуйте, Пётр Петрович! — проговорил он как ни в чём не бывало, протягивая ему руку. — Поздравляю вас с бракосочетанием!

— Здравствуй! Молодец, что пришёл, — отозвался Лужин, сдержанно отвечая на рукопожатие. — Что у вас тут случилось? — обратился он к раскрасневшейся как рак Марфе Петровне.

Та только беспомощно всплеснула руками.

— Ну что ж, садись, — предложил Лужин МК, указывая ему на стул возле Олега.

— Спасибо, Пётр Петрович, — поблагодарил МК самым беззаботным тоном, усаживаясь рядом со свидетелем из Челябинска.

— Что же это вы натворили? — зашипела между тем Марфа Петровна на до крайности растерянного тамаду, увлекая его в сторону. — Сначала опаздываете, а потом ещё такие накладки себе позволяете! Мы с вами всё обговорили заранее! Разве вы не записали, сколько лет жениху?

— Да записал, вроде, — пристыженный тамада полистал свой блокнотик.

— Раз записали, значит надо свои записи иногда и просматривать, — назидательно проговорила Марфа Петровна и, бросив на него на всякий случай ещё один особенно строгий взгляд, ушла на своё место.

Совладав со своим смущением, тамада откашлялся и объявил какой-то тост, чтобы окончательно разрядить обстановку. Постепенно свадебный банкет входил в более-менее налаженную колею. Всё потекло размеренно и без особых эксцессов, за исключением, пожалуй одного эпизода, замеченного, правда, далеко не всеми присутствующими, но всё же бросившего дополнительную тень на праздничное торжество: когда снова зазвучали крики "Горько!" и молодожёны — на этот раз настоящие — поднялись с мест для поцелуя, кое-кто из сидевших за дальними столами шутников-студентов демонстративно отвернулся в сторону, изображая на лицах брезгливые гримасы и делая вид, что их вот-вот стошнит от предстоящего зрелища. Не в меру расшалившихся гостей, конечно, сразу же одёрнули, но неприятный осадок от этой шутки всё же остался, а тамада старался впредь как можно реже призывать новобрачных к поцелуям.

Когда блюда с закусками постепенно начали пустеть, тамада, полистав свой блокнотик, торжественно объявил:

— А сейчас, Пётр Петрович, прошу внимания! Ваши ученики приготовили вам сюрприз!

Все присутствующие слегка притихли и стали ждать сюрприза, посматривая кто на дверь, кто в центр зала. Но сюрприз почему-то ниоткуда не появился. И когда тамада снова напряжённо заглянул в блокнот посмотреть, не напутал ли он опять чего-нибудь, из-за одного из столов поднялась крайне испуганная девушка в розовой блузке и шерстяной рыжей юбке.

— Прямо сейчас что ли? — жалобно спросила она, глядя куда-то в пол.

— Да, конечно, — обрадовался тамада тому, что сюрприз наконец объявился. — Вот, пожалуйста, выходите на середину...

— А можно я с места? — пролепетала девушка умоляющим голосом.

— Ну можно и с места, — благосклонно согласился тамада.

— Давай вставай — девушка в розовой блузке дёрнула за руку соседку по столу, одетую в голубое ситцевое платье.

Та тут же вскочила со стула как приговорённая к экзекуции, от которой уже нельзя уклониться, и застыла на месте с широко раскрытыми от страха глазами.

— Мы, — начала девушка в розовом дрожащим голосом, обращаясь к стоявшему перед ней салатнику, — по поручению нашей группы подготовили вам стихи, — она поспешно развернула перед собой исписанный мелким почерком тетрадный листок и, низко склонившись над ним, начала отрывисто декламировать:

Мы вам восторженно внимали,

Когда в весёлый майский день

Вы с кафедры своей читали,

И пахла за окном сирень.

— Громче! Громче! — потребовал кто-то.

Проворный тамада сделал знак, что всё находится у него под контролем, и, подоспев к девушке в розовом, подставил ей микрофон. Сделав глубокий вдох, она продолжала, сама, казалось, вздрагивая от своего усиленного техникой голоса:

Вы нам подробно объясняли,

Чем так сильна КПСС,

Как коммунисты умирали,

И как пытали их в СС...

Рифма КПСС-СС показалась всем несколько рискованной, да и тот факт, что сила партии определялась почему-то умирающими под пытками коммунистами, вызвал среди слушателей небольшое недоумение, которое, впрочем, уступило место большому, как только прозвучала третья строфа:

Как не сломились бурным духом

Отряды доблестных бойцов.

Их светлый путь другим наука,

У их потомков нет концов.

Тут уж в зале раздался явственный ропот.

"Как так нет концов?" — шёпотом спрашивали гости у соседей по столу.

Те только пожимали плечами.

"Она хотела сказать: потомкам нет конца", — догадался кто-то.

"А-а-а", — по залу прошёл облегчённый вздох.

Тем временем девушка в розовом передала листок своей подруге в голубом. Та шмыгнула носом в микрофон и продолжала зачитывать поздравительную оду:

Так проникали в наше сердце

Рассказы ваши глубоко.

И красным факелом зардеться

Нам всем хотелось высоко.

Девушка и вправду зарделась, если и не красным факелом, то, по крайней мере, первомайским флажком, и, жалобно всхлипнув, прочитала две последние строфы, впоследствии особенно глубоко запавшие в память всех присутствующих, которые узрели в них позже даже своего рода пророчество:

Но вот сегодня день счастливый

Настал для вас, и близок час,

Когда корабль любви стокрылый

Вас в небо унесёт от нас.

Но вы вернётесь к нам на землю,

Чтоб вновь на кафедру взойти

И не позволить сгрызть забвенью

Следы партийного пути.

Несколько секунд все напряжённо молчали, видимо переваривая только что услышанное. Наконец кто-то хлопнул в ладоши, его поспешно поддержали. До крайности смущённые девушки опустились на свои места, низко наклонив головы, чтобы не встречаться глазами с аудиторией.

— Пушкин тут близко не стоял, — сострил кто-то из студентов, обращаясь к товарищам по столу.

— "В голове моей опилки — да-да-да. Я бредилки и сопилки сочиняю иногда", — протараторил кто-то ему в поддержку на манер Винни-Пуха из известного мультфильма.

— Подхалимки несчастные! — почти с ненавистью заметила одна из студенток. — Кто их просил эти вирши плести? Больше всех надо что ли?

— Да ведь они же от имени группы, — попытался кто-то защитить несчастных ораторов.

— Кстати о группах, — включился в разговор один из студентов. — Нам сегодня "Солнечный удар" покажут или нет?

— Пусть попробуют не показать! — воскликнули с соседнего стола. — Мы тогда сами такое покажем!

— А ты не знаешь, они сегодня в электричестве выступают или в акустике?

— Какая акустика? Конечно в электричестве! Да ещё, я слышал, с новым солистом...

Обстановка в банкетном зале становилась всё более непринуждённой: гости уже не стеснялись брать с блюд самые большие куски и поглощать их с расслабленным чавканьем, многие мужчины скидывали пиджаки и, заглушая голос тамады, который рассказывал в микрофон какие-то шутки, громко объясняли что-то свои соседям, энергично жестикулируя в воздухе полуобглоданными куриными косточками. Настроение поднималось с каждой секундой. 

Внезапно всех поразил неестественно резкий скрип, похожий на звук от торможения огромного самосвала. Кто-то из гостей испуганно вскрикнул, у кого-то селёдка соскользнула с вилки прямо в бокал с красным вином. Однако всё оказалось совсем не так страшно: зверский скрип исходил из выставленных в зале гигантских колонок и свидетельствовал о том, что их наконец включили. Тамада объявил вальс и предложил молодым сделать первый круг. Но Лужин, у которого после произнесённой в его честь оды немного покалывало в сердце, отказался. Тогда тамада попробовал было призвать к показательному танцу обоих свидетелей, но, бросив взгляд на Олега, клевавшего носом над очередной рюмкой, отказался от этой идеи и вообще от дальнейших попыток уговорить кого-нибудь открыть танцевальную программу. А по своей воле вальс никто танцевать не согласился. Таким образом первый свадебный танец оказался номером чисто акустическим, без каких бы то ни было визуальных эффектов. Зато следующая мелодия в ритмичном диско-стиле нашла более тёплый отклик в сердцах приглашённых: гости потихонечку начали подёргиваться на своих местах, а когда в зале погасили свет и оставили только светомузыкальную иллюминацию, некоторые расслабились настолько, что вышли на середину зала для того, чтобы отдаться более-менее экзальтированным танцевальным движениям. Их пример оказался вполне заразительным, и вскоре уже половина гостей деловито переминалась с ноги на ногу под очередной сладкозвучный хит.

За главным столом все, впрочем, остались на своих местах. Исключение составлял разве что явно переборщивший с водкой Олег, которого отодвинули прямо на стуле слегка в сторону, чтобы ему было удобнее дремать. Теперь рядом с Лужиным сидел МК с сигаретой в руках и с самым беззаботным видом обсуждал с ним какие-то, интересные, видимо, только им обоим вещи. Дуня пребывала в каком-то скучающем оцепенении и лишь очень неохотно и односложно отвечала на подбадривающие реплики Марфы Петровны, которая и сама-то чувствовала себя не совсем вольготно, несмотря на то, что праздник протекал до сих пор без непоправимых катастроф и гости наконец-то искренне развеселились. Ей почему-то казалось, что организованное ею торжество откровенно и бесповоротно не удалось, хотя бОльшая и, как следовало ожидать, интереснейшая его часть была ещё впереди.

Полина Александровна поднялась со своего места и, приблизившись к дочери, застенчиво тронула её за локоть.

— Мне надо с тобой поговорить, Дунечка, — сказала она, смущённо улыбаясь. — Давай отойдём в сторонку.

Дуня удивлённо вскинула на неё глаза, но всё-таки, заручившись согласным кивком Марфы Петровны, позволила увлечь себя в смежное с банкетным залом помещение для отдыха. Здесь было почти тихо, раскатистые музыкальные аккорды доходили сюда лишь в приглушённом виде. И поговорить в этой комнате можно было вполне спокойно: кроме официантов, которые изредка забредали сюда с подносами в руках при переходе из одного зала в другой, никто тут больше не появлялся. Дуня опустилась на низкий жёлтый диван и, расправив платье, стала ждать, что же такое собирается сообщить ей усевшаяся рядом с крайне таинственным видом Полина Александровна.

— Доченька, — сказала та, торжественно касаясь её руки, — Есть такие вещи, которые каждая девушка должна знать, выходя замуж. Я имею в виду... — Полина Александровна замялась, — лучше об этом узнать заранее, а то потом можно удивиться в очень неприятном смысле.

— О чём ты, мама? — Дуня почти испуганно посмотрела на неё. 

— Я о... так называемом сексе, — призналась Полина Александровна. — Знаешь, в первый раз это совсем не так легко, как может показаться.

— Ага, — несколько нерешительно кивнула Дуня.

— Так что я тебе лучше заранее расскажу, что тебя в первую брачную ночь ожидает и как себя при этом вести, — добавила Полина Александровна.

Дуня покраснела от досады и опустила глаза, чтобы мать не заметила её раздражения. Но Полина Александровна растолковала это как знак Дунечкиной крайней стыдливости в том, что касалось столь щекотливой темы, и потому продолжала ещё более воодушевлённо:

— Самое главное ничего не бояться и предоставить мужу так сказать полную свободу действий. Он сам тебе всё покажет.

Дуня нахмурила брови и прикусила нижнюю губу.

— Ну ты, конечно, не на все прихоти должна соглашаться, — Полина Александровна доверительно понизила голос. — У мужчины ведь иногда такие желания бывают, — она широко раскрыла глаза, изображая леденящий душу ужас. — Они ведь все любят эти самые, как их..., позы, — её лицо омрачилось выражением крайней брезгливости. — У них с этими позами просто какая-то навязчивая идея. Им наплевать, что они женщине таким образом моральную травму наносят. Но я тебя научу, Дуняша, как этого избежать.

— Чего избежать? — мрачно спросила Дуня.

— Как чего? Поз, конечно, — простодушно ответила Полина Александровна.

— Да ведь нельзя же совсем без поз, — заметила Дуня с иронией. — Надо же как-то... Где секс, там, вроде, и позы быть должны.

— Ах, Дунечка, — удивилась Полина Александровна её непонятливости. — Позы-то разные бывают. Есть нормальные. Вернее — нет: есть только одна нормальная. Против неё никто ничего не имеет: она и естественная, и удобная, и — что самое главное — эстетичная. Но ведь мужчинам другого надо, они ведь женщину всё... это... задом поставить хотят. Ты меня понимаешь?

— Понимаю, — нервно усмехнулась Дуня.

— Ну вот, соглашаться на такое никогда нельзя. А чтобы мужчина не обижался, можно сказать, что тебе эта поза физиологически не подходит.

— Как же так? — озадаченно спросила Дуня.

— А так, — пояснила находчивая Полина Александровна. — Скажи, например, что у тебя в этой позе голова затекает... Да, а что ты думаешь? — она поймала на себе изумлённый Дунечкин взгляд. — Это вредно — головой вниз стоять: кровообращение нарушается и всё такое...

В этот момент их уединение нарушила заглянувшая в комнату отдыха Марфа Петровна. Вид у неё был слегка растерянный, хоть она изо всех сил и старалась держать себя в руках.

— Пойдёмте! Там музыканты пришли, сейчас играть будут, — сообщила она Дуне с Полиной Александровной.

Дуня была рада предоставившейся возможности досрочно улизнуть с начинавшей уже действовать ей на нервы лекции по "этике и психологии семейной жизни". Она резко поднялась с диванчика и проследовала назад в зал вслед за Марфой Петровной, сопровождаемая Полиной Александровной, пребывавшей теперь в успокаивающей уверенности, что ей хотя бы отчасти удалось выполнить свой материнский долг по отношению к предположительно неопытной в сексуальном отношении дочке.

Когда Дуня вернулась в банкетный зал, она тут же поняла, почему у Марфы Петровны, позвавшей их послушать музыкантов, было такое растерянно-испуганное лицо. В зале и впрямь творилось нечто непонятное: свет почти совсем погасили, среди гостей снова появились торчавшие до сих пор на палубе молодые люди в тельняшках и расслабленно расположились на полу перед небольшим возвышением эстрады, на которое как раз поднималось несколько человек в кожаных куртках с гитарами через плечо и папиросками в зубах.

— Странный немного ансамбль, — проговорила Марфа Петровна, с брезгливой опаской косясь на одного из музыкантов, который, поставив ногу на один из предоставленных рестораном динамиков принялся тщательно завязывать шнурки на заляпанных грязью кедах.

Впрочем, большинство гостей не разделяло её беспокойства: те, что постарше, были настолько увлечены спиртными напитками и задушевными разговорами, что вновьприбывших музыкантов они зарегистрировали разве что краем глаза, а молодёжь и вовсе выражала восторженное одобрение по поводу появления группы.

Когда с подключением инструментов было покончено, солист — высокий худой парень в чёрных очках — подошёл к микрофону и вдруг обхватил его как свою возлюбленную, затем наклонил слегка в сторону и зарычал в него самым зверским образом. К нему присоединился гитарный гвалт, несущийся из динамиков наперегонки со стрекотанием драм-машины. Гости вздрогнули, включая даже переполненных энтузиазмом студентов, которым не терпелось услышать "Солнечный удар" живьём и в электричестве. Впрочем, те очень быстро оправились, и испуг на их лицах сменился какой-то блаженной истомой, свидетельствующей о том, что в этом шумовом хаосе они находили для себя особое рафинированное наслаждение.

Солист тем временем перешёл к более членораздельным звукам, но разобрать, что именно он поёт, а вернее кричит было всё-таки довольно трудно. Кому-то послышалось, что речь идёт о КГБ, после чего все с ещё бОльшим интересом навострили уши.

— Что они такое поют? — выдавил из себя Лужин почти со стоном, обращаясь к сидевшему рядом с ним МК. — Ты понимаешь?

— Да так, не очень, — ответил тот самым беззаботным тоном. — Хотя, постойте... Ага, понятно: "КГБ — это слово на б". По-моему, в своём роде очень забавно.

Лужин судорожно вдохнул воздух и схватился рукой за сердце.

— В принципе, конечно, безобразие, — кивнул МК, сделав озабоченное выражение лица и подавляя усмешку. — Кто их вообще пригласил?

— Да я не знаю, — промямлил Лужин. — Мне посоветовали...

— Если хотите, я пойду выясню, — сочувственно предложил МК и прогулочным шагом направился к группе студентов, восторженными возгласами сопровождающих выступление любимого коллектива.

Музыканты продолжали терзать гитары, в то время как солист, скорчившись, будто от желудочных колик, судорожно орал в микрофон: "Кто про это, кто про то, а я пою про хуй в пальто". Как ни странно, все, даже самые пожилые гости, постепенно начали привыкать к столь своеобразной музыкальной программе, и поскольку тексты песен всё равно процентов на девяносто тонули в шумовых эффектах, первые, слегка одурманенные алкоголем пары вскоре уже кружились посреди зала, не заботясь о том, попадают они в такт аккомпанемента или нет.

Так что, не взирая ни на какие помехи и препятствия, праздник продолжался, и каждый из гостей, казалось, развлекался на этой свадьбе согласно своему индивидуальному вкусу. Впрочем, были, конечно, и исключения из общего правила: например, Костя, который всё это время неотлучно присутствовал на банкете, так и не смог от всей души приобщиться к всеобщему веселью. Из молодёжи он тут никого не знал, а общаться с родителями или их друзьями ему не хотелось, да и им было не до Кости. Выступление "Солнечного удара" его тоже не увлекало, поэтому вскоре после начала концерта он удалился на палубу и теперь задумчиво наблюдал за трепещущей за бортом водяной гладью. Внезапно Костя услышал у себя за спиной взволнованное перешёптывание, он обернулся и увидел двух девушек-первокурсниц, тех самых, что ещё перед Дворцом Бракосочетания обратили на него повышенное вниманием. Об этом последнем обстоятельстве Костя, правда, не знал и теперь очень удивился тому, что две покрасневшие от смущения особы женского пола стоят перед ним, подталкивая друг друга локтями и, очевидно, пытаясь ему что-то высказать.

— Вы... то есть ты — художник? — спросила наконец, набравшись смелости, одна из них.

— Да, — не задумываясь ответил Костя.

Девушки переглянулись и почему-то захихикали.

— А ты не мог бы наши портреты нарисовать? — поинтересовались они почти наперебой.

— Мог бы, но предупреждаю — выйдет непохоже, — сказал Костя.

Девушки опять возбуждённо захихикали:

— А почему, почему непохоже-то?

— Потому что я не умею похоже рисовать, — объяснил Костя.

Девушки просто замлели от восхищения перед такой концептуально-загадочной художественной позицией.

— У нас завтра время есть, — сказала одна. — А у тебя?

— У меня... не знаю... — задумался Костя.

— Ну тогда послезавтра, — предложила вторая, потупив взгляд.

— Хорошо, — Костя пожал плечами.

Девушки вынули откуда-то бумажку и карандаш, и, записав Костин телефон, тут же поспешно ретировались в зал, посылая ему на ходу смущённо-восторженные взгляды.

Костя постоял ещё пару минут на том же самом месте, потом вдруг чему-то усмехнулся и не спеша пошёл вдоль палубы. Дойдя до противоположного конца, он остановился, так как услышал где-то вблизи приглушённые голоса, мужской и женский. Мужской голос внезапно затих, а женский так же неожиданно громко расхохотался. Костя осторожно заглянул за угол и увидел Разумихина и Дуню. В то время, как Дуня заливалась смехом, лицо Разумихина казалось печальным и до крайности напряжённым.

— Прекрати, — сказал он. — Тебя услышат, сюда придут — мало ли что подумают.

— Пусть думают! — воскликнула Дуня. — Не всё ли равно! А скажи, — она опять захохотала, — если б я сейчас в воду прыгнула, ты бы меня спас?

— Конечно, спас бы, — ответил Разумихин нахмурившись.

— Да зачем же, зачем? — не унималась Дуня. — Я ведь сама виновата, раз прыгаю! И в этом платье я очень быстро на дно пойду, да и ты вместе со мной, если меня и вправду спасать вздумаешь!

— Всё равно бы спас, — сказал Разумихин, опустив голову.

— Ну а если б я тебя попросила меня ни в коем случае не спасать? Ни в коем случае! И тогда бы за мной прыгнул?

Разумихин молчал, кусая губы от досады на Дуню, мучавшую его такими вопросами. 

— Знаешь что? — вскричала она, вдруг прекратив смеяться. — Не вздумай за мной прыгать! Слышишь? Никогда! — она подобрала юбку своего роскошного платья и быстрым шагом направилась к находившейся на противоположной палубе двери, ведущей назад в банкетный зал, — Никогда! — крикнула она уже издали, в последний раз оборачиваясь к нему.

Глава четырнадцатая. Идеальный праздник (часть вторая). В поле ягода навсегда

К Спортивно-концертному комплексу имени Ленина, находившемуся за Московским парком Победы, со всех сторон стекался народ. Уже у станции метро прибывающих на концерт группы "Аквариум" встречали умоляющие взгляды желающих в последний момент приобрести лишний билетик. Соня и Родион шли через парк, взявшись за руки и машинально мыча себе по нос одну из песен Бориса Гребенщикова. Постепенно они стали внимательнее прислушиваться друг к другу и стараться попадать в унисон, но вскоре обнаружилось, что напевали они с самого начала две совершенно разные песни. Это ужасно рассмешило Сонечку. Раскольников тоже слегка улыбнулся, но по всему было видно, что он не может полностью разделить беззаботного настроения своей подружки.

— Ты из-за Насти что ли такой хмурый? — поинтересовалась Соня. — Как она, кстати, отреагировала на то, что ты теперь ко мне ушёл? 

— Да никак, — пожал плечами Родион. — То есть я не знаю. Я все вещи заранее собрал, пока она на кухне своей диссертацией занималась, а потом просто сказал, что ухожу и сразу же вышел из квартиры. Она ничего и сказать не успела.

— Нельзя так, — покачала головой Соня. — Надо было с ней поговорить, утешить как следует...

Но Раскольников уже снова погрузился в свои прежние размышления, не имевшие, по всей видимости, никакого отношения к его бывшей подруге.

Они пересекли парк и оказались на просторной заасфальтированной площади, в глубине которой возвышалось массивное здание спортивно-концертного комплекса, напоминавшее некий футуристический храм, магически притягивающий к себе паломников-зрителей. Вокруг носились подростки на своих размалёванных скейтбордах, летя прямо на прохожих и всё же искусно объезжая их в последнюю секунду.

— Ой, у меня коленки дрожат, — призналась Соня, когда они, пройдя через контрольные посты, поднимались по бетонным ступеням к застеклённым многостворчатым дверям, ведущим в спорткомплекс.

Раскольников бросил на неё непонимающий взгляд.

— У меня всегда так, когда себе представлю, что БГ скоро увижу, — объяснила Соня. — Теперь я, конечно, намного спокойнее к нему отношусь, но всё равно руки и ноги трясутся. Наверное, это ещё какой-то условный рефлекс сохранился со старых времён, когда я от него совсем без ума была.

Раскольников к своему удивлению заметил, что и у него руки и ноги слегка трясутся. Неужели и он настолько разволновался перед встречей с любимым музыкантом? Или просто за последнее время слишком много всего произошло, и его нервы начали уже окончательно сдавать, не выдерживая ежедневного, то есть, точнее говоря, ежесекундного напряжения?

В фойе толпилось уже довольно много народу, в воздух поднимался густой табачный дым и гвалт возбуждённых голосов.

— Мне срочно надо в туалет, — объявила Соня. — Это всё от волнения, — прибавила она немного виновато.

— Ну ладно, пошли искать, — согласился Раскольников.

Из женского туалета высовывался хвост довольно длинной очереди.

— Ну вот видишь, — развёл руками Раскольников. — Придётся потерпеть.


— Как это "потерпеть"? — обиделась Соня. — Я не могу.

— Тогда первую половину концерта мы наверняка пропустим, — заметил Родион. — Скоро ведь начнётся.

— Да ничего не пропустим, очередь не такая уж большая, быстро подойдёт, — успокоила его Соня, пристраиваясь последней. — Ты только подожди меня тут, — кивнула она своему спутнику.

За Соней никто не занимал. Наоборот: несколько девушек, стоявших впереди неё, вскоре покинули очередь, видимо решив, что до начала концерта им не справиться со своими делами. Таким образом Соня довольно быстро продвинулась внутрь уборной и стала терпеливо ждать, пока и до неё дойдёт очередь занять освободившуюся кабинку.

Перед зеркалом в предбаннике крутились две девушки, по возрасту лет на пять постарше Сони 

— Если б ты знала, — призналась одна из них своей подруге, — как я хочу от него ребёнка!

— Хотеть не вредно, — скептически поморщилась вторая. — Если бы он стал оплодотворять каждого, кому этого хочется, то у него бы ни на какие концерты времени не осталось.

"Неужели они про БГ говорят?" — ахнула про себя Соня.

— Ничего, — возразила первая девушка, — обошлись бы и без концертов. Всё можно было бы очень хорошо организовать. Вот представь, — она мечтательно закатила глаза, — в театральных кассах продаются билеты, но только для женщин. Да, прийти может каждый, то есть каждая, кто отстоит в очереди и заплатит определённую — не слишком большую — сумму. Ну вот, а потом эти женщины собираются на концерт, хотя это уже, конечно, по-другому надо будет назвать, потому что петь там совсем никто не будет. Просто в положенное время БГ выйдет на сцену и начнёт вызывать к себе зрительниц одну за другой, сама понимаешь зачем, пока все у него за сценой не перебывают. Вот было бы здорово!

Её подруга захихикала.

— Ну уж и все, — засомневалась она. — На всех его, пожалуй, и не хватит.

— Да, — со вздохом согласилась первая, — поэтому он, наверное, и с песнями выступает, а не так, как я придумала. Хотя все понимают, что так намного лучше и удобнее было бы.

— Ой, бежим! — подруга дёрнула её за рукав. — Смотри, уже через минуту начнётся!

И обе девушки стремглав выскочили из уборной. 

Случайно услышанный разговор ввёл Соню в задумчиво-сосредоточенное состояние, в котором она и пребывала до тех пор, пока перед ней наконец не освободилась кабинка. Однако, завершив свои дела, и окончательно покинув туалет, Соня всё ещё была так занята своими мыслями, что даже не сразу обратила внимание на ожидавшего её в опустевшем фойе Раскольникова.

— Я думал, ты оттуда никогда не выйдешь! — воскликнул он, хватая Сонечку за руку. — Пошли скорее, а то там уже началось!

Из зала действительно раздавалась теперь нежная бархатная мелодия, пропущенная через невероятной мощности динамики и оттого звучащая неправдоподобно торжественно, почти как сакральный марш. Раскольников толкнул перед Соней железные двери, ведущие вовнутрь, и тут же окунулся вместе со своей спутницей в засасывающую темноту, пронизанную лучами установленных на сцене прожекторов.

— Не стойте в проходе, — буркнул им милиционер, повертев в руках дубинкой.

Раскольников потянул Соню вверх на трибуны. Она шла покорно, как сомнамбула, только немного пригибалась под пронзительными аккордами, будто боясь не выдержать эмоций, которые выплёскиваются на неё вместе с музыкой.

Наверху было довольно много свободных мест: большинство купивших билеты предпочитали стоять в толпе у сцены, поближе к своему кумиру. Раскольников с Соней уселись на скамеечку и молча погрузились в музыку. С высоты трибун арена спортивно-концертного комплекса выглядела как уменьшенная модель Вселенной, усеянная вспыхивающими то тут, то там звёздочками бенгальских огней. Виновник торжества, Борис Гребенщиков, был едва виден со сцены, его фигура казалась удивительно хрупкой, почти бесплотной в сиянии режущих непривычный глаз световых эффектов.

Через несколько минут Раскольников понял, что концерт ему абсолютно не нравится. Каждый аккорд отдавал приступом тошноты в его организме и заставлял Родиона беспокойно крутиться на месте.

"Слишком уж сладкая мелодия, — попытался он объяснить себе своё состояние, — так, что даже приторно становится. Много сахара вредит здоровью!"

Однако вскоре он понял, что дело не только в этом: что-то другое, совсем не связанное с музыкой, досаждало ему уже давно, словно заноза в пальце, а музыка лишь дёргала его за эту занозу и бередила старую, никак не заживавшую рану.

"Да, я убийца, убийца, — думал он. — Ну и что? Это-то здесь при чём? Разве убийцы не имеют права иногда сходить на концерт и послушать хорошую музыку?"

Сонечка наклонилась к его уху:

— Скажи, Родион, как ты думаешь, было бы лучше, если бы он не пел, а просто так всех зрителей по очереди к себе за сцену вызывал?

— И что бы он там с ними делал? — удивился Раскольников. 

— Ну... — задумалась Соня, — говорил бы с ними, давал бы разные советы...

— Да, так было был лучше, — согласился Раскольников, немного подумав. — Мне сейчас как раз позарез совет нужен.

— Я знаю, — Соня сжала его руку. — Я всё понимаю: тебе тяжело. Но ты слушай его, слушай, и ответ на все вопросы придёт сам собой.

Ещё несколько минут они молча прислушивались к музыке. Раскольников чувствовал, что у него начинает кружиться голова, ему хотелось запретить ей это, но никакие усилия воли не помогали.

— Послушай, — вдруг воскликнула Соня. — пойдём к нему поближе.

— Зачем? — удивился Раскольников.

— Так интереснее. Я обычно никогда на концертах не сижу, а всегда к самой сцене протискиваюсь. Это ж совсем другое впечатление! Вот увидишь!

— Да ну, в такую толпу... — отмахнулся Раскольников.

— Так это ж самый кайф и есть, — весело воскликнула Соня, вскакивая с места. — Знаешь, как хорошо, когда вместе со всеми! Пойдём! Тебе обязательно понравится!

На лице у Сонечки заблестели слёзы вдохновенной надежды. Она крепко сжала своей горячей ладошкой руку Родиона и потянула его вниз. Раскольников хотел было заупрямиться, но вдруг почувствовал, что волнующаяся в такт музыке толпа неопределённо манит его к себе. Так морская пучина зазывает в свои объятия отчаявшегося самоубийцу.

"Забыться! — думал он. — Раствориться! Может, и вправду поможет."

Сонечка ловко развела в стороны два чьих-то примкнувших друг к другу локтя и нырнула внутрь людской массы, объединённой в восторженном порыве. Раскольников попытался последовать за ней, но его не пропустили, он сделал новый рывок и был с силой отброшен в сторону, противоположную той, в которую только что прошмыгнула Сонечка. Некоторое время Родион напряжённо оглядывался по сторонам, надеясь определить примерное местоположение своей спутницы, но вскоре убедился, что Сонечка уже потеряна безвозвратно, по крайней мере до конца концерта.

Кто-то надавил на Родиона справа и заставил его качнуться в сторону, затем последовал толчок слева, и Родион как неваляшка отшатнулся всем корпусом в обратном направлении. Процедура повторилась вновь и вновь, и вот уже Раскольников, несмотря на головокружение, тошноту и некоторую слабость во всём теле, бодро раскачивался туда-сюда в такт песни вместе с остальными увлечёнными зрителями.

"В поле ягода навсегда! В поле ягода навсегда!" — пел БГ в успокаивающе-завораживающем ритме регги.

"Навсегда! Навсегда! — лихорадочно повторял Раскольников про себя. — Раз и навсегда покончить со всем этим! Вот он ответ на все вопросы! Да, пусть всё летит к чёрту! То есть всё и так уже летит к чёрту, но пусть оно летит туда теперь ещё скорее и как можно эффектнее!"

Эта мысль придала ему сил. Он решительно отпихнул соседей сбоку и целеустремлённо начал пробивать себе путь сквозь толпу по направлению к выходу. На него сыпались ругательства и возмущённые взгляды, но всё же перед ним расступались, и вскоре он уже облегчённо вздохнул, очутившись у одной из железных дверей, ведущих в фойе. Раскольников со злостью пнул её ногой и покинул зал. 

У застеклённого выхода из спортивно-концертного комплекса прогуливалось несколько суровых милиционеров.

— Ну чё? — сказал один из них, глядя на Родиона исподлобья. — Наслушался? Тольк предупреждаю: если ща выйдешь, то уже не войдёшь. Считай тогда, что закончился для тебя концерт. Понял?

Раскольников только презрительно сверкнул на него глазами и решительно вышел за порог спорткомплекса.

"Нет, не надо мне тут возникать! — подумал он, сбегая вниз по бетонными ступеням. — Не закончился ещё для меня концерт! Даже пока и не начался как следует! Главный номер впереди! И какой это будет номер!.. Но потом-то уж точно всё закончится, окончательно и бесповоротно... Только ягода останется в поле, такая спелая и такая сладкая: "В поле ягода навсегда! В поле ягода навсегда!" А больше ничего и не надо!"

Родион быстро шёл через парк и каждый шаг, казалось, приносил ему заметное облегчение. Он будто наконец решился изорвать на себе путы, сдавливавшие ему грудь и перекрывавшие дыхание.

"Ещё немного, ещё чуть-чуть, — подбадривал он себя, — и станет совсем легко. Главное не забыть, куда я еду. Да, ресторан "Корюшка". "Корюшка", "Корюшка", — повторял он без конца из страха забыть заветное слово и потерять последний ориентир в этом мире.

— Вы на следующей выходите? — услышал Раскольников у себя за спиной чей-то голос, когда он уже ехал в вагоне метро.

— Корюшка, — ответил он не задумываясь, но тут же спохватился и отодвинулся в сторонку, пропуская мимо себя озадаченного пассажира.

"Да чего я так смущаюсь-то? — разозлился Родион сам на себя. — Теперь-то уж всё равно. Когда ещё душу-то отвести, как не сейчас!"

Рядом стоял длинноволосый парень, одной рукой держась за поручни, а другой обнимая хрупкую девушку, льнущую к его плечу.

— Вот увидишь, тебе понравится, — проговорил он на ухо своей подружке.

— Нет, не понравится! — дерзко бросил Раскольников, уловивший не предназначавшиеся для его слуха слова. — Врёт он всё!

Парень нахмурился, но Родион продолжал с вызовом глядеть ему в глаза, и тому ничего не оставалось, как отодвинуться со своей девушкой подальше от странного незнакомца. Но Раскольников почувствовал себя после этого маленького происшествия как нельзя лучше и улыбнулся, предвкушая те великие дела, которые были запланированы у него на сегодняшний вечер.

"Это ведь всё цветочки, — думал он. — Ягодки потом будут! В поле ягода навсегда! Навсегда!"

Когда Раскольников наконец добрался до ресторана "Корюшка", в котором в этот вечер справлялась свадьба его сестры, праздник был уже в полном разгаре. В окнах банкетного зала мелькали фигуры танцующих, наружу вырывался рёв динамиков, по палубе с хохотом перемещались подвыпившие гости. Родион решительно шагнул на борт корабля-ресторана и поднялся по трапу наверх.

"Сейчас я им устрою поздравительно-развлекательную программу", — подумал он со злостью.

У входа в зал его внимание привлёк стенд, на котором были вывешены предметы, которые, как гласила надпись, следовало применять "При пожаре". Противопожарный набор состоял из огнетушителя, ярко-красного ведра и такого же красного топорика. 

"Интересно, что делают с топориком во время пожара, — мелькнуло в голове у Родиона. — Зарубают друг друга, чтобы долго не мучаться?"

Он задумчиво снял красный топорик со стенда и, спрятав его за пазуху куртки-ветровки, шагнул в банкетный зал. Праздничная атмосфера тут же захлестнула его: лёгкие заполнились табачным дымом, виски содрогнулись от бешеного стона электрогитар выступавшей на эстраде рок-группы, глаза были мгновенно изнасилованы мельканием светомузыкальной установки. Солист с прилипшими к лицу потными прядями волос мрачно рычал в микрофон не совсем подходящую к свадебному торжеству песенку: "Спасибо партия, наш рулевой, мы в пизду зарулили вместе с тобой..." 

Впрочем, такой откровенный социально-критический пафос абсолютно не мешал большинству гостей расслабляться. Вероятно, они уже впитали в себя определённую дозу алкоголя, после которой ноги сами просятся в пляс, не обращая внимания на характер музыкального сопровождения. Пожалуй, они вполне могли бы вытанцовывать и под стрёкот станков на ткацкой фабрике.

Некоторое время Раскольников топтался на месте. Его решимость шокировать собравшуюся на свадьбу общественность эффектным и прилюдным признанием своей вины за кровавое преступление была явно поколеблена: как он мог надеяться шокировать кого-то из присутствующих, если сам был порядком шокирован тем, что происходило в этот момент в банкетном зале?

— Родион! — услышал он голос Разумихина. — Пришёл всё-таки? 

Раскольников обернулся и действительно увидел перед собой своего бывшего приятеля. Тот будто даже обрадовался ему, забыв все обиды и недоразумения последнего времени. Впрочем, когда Раскольников внимательнее пригляделся, он заметил, что Разумихин вовсе и не рад, то есть радовался он обычно совсем по-другому, заразительно и энергично. Теперь же ни о какой такой радости не могло быть и речи: глаза Разумихина смотрели устало и равнодушно, голова как-то непривычно вжалась в плечи, голос звучал надтреснуто и слабо.

— Дуня будет тебе рада, — сказал он Родиону, — и мама твоя тоже.

Раскольников ничего не ответил, а лишь надменно закинул вверх подбородок и не спеша, но стараясь при этом ступать точно посередине зала, направился к главному столу, за которым сидели, среди прочих, жених с невестой и обоими свидетелями. Впрочем, свидетель жениха уже не сидел, а скорее лежал, навалившись всем корпусом на стол и не обращая внимания на лужицу красного вина, в которой покоился теперь его подбородок.

Увидев брата, Дуня вскрикнула, то ли радостно, то ли испуганно и, нагнувшись к Полине Александровне, дёрнула её за рукав. Лужин тоже заметил своего бывшего студента и теперь с каким-то опасливым вниманием следил за его приближением. Внезапно Раскольников остановился.

"Что же я туда иду-то? — подумал он. — Я же не с ними, в конце концов, говорить хочу, а с народом".

После нескольких секунд колебания он резко свернул в сторону и пошёл по направлению к эстраде. Группа как раз доиграла очередную песню и теперь настраивала (или, быть может, расстраивала) инструменты для следующего номера. Раскольников остановился перед гитарным усилителем и, недолго думая, толкнул его ногой. Он и сам удивился, как легко усилитель перевернулся, словно картонный. Затем Родион шагнул на эстрадное возвышение и, распинав ботинком мешавшиеся на дороге проводки, проследовал к микрофону.

Впоследствии, вспоминая этот вечер, гости недоумевали, почему в тот момент никто и не подумал остановить разбушевавшегося брата невесты. Многие клялись, что поначалу приняли его за шоу-мэна, выступающего в одном комплекте с панк-группой. Другие утверждали, что хоть и сразу распознали хулиганские намеренья вновьприбывшего, но благоразумно решили промолчать, чтобы, как они потом выражались, не связываться с помешанным. Так или иначе, Раскольникову не было оказано совершенно никакого сопротивления. Музыканты поспешно отключили гитары от усилителей и покорно ретировались с эстрады, радуясь, что им удалось спасти хотя бы личные инструменты от посягательств опасного бандита, не жалеющего принадлежащих ресторану кабелей и динамиков. Их поклонники на полу возле сцены, равно как и студенты, до сих пор с напряжённым вниманием следившие за концертом, так же ни на что не роптали: видимо, какой-то инстинкт подсказывал им, что то, что сейчас должно произойти, будет покруче любого панк-сейшена.

Встав посреди эстрады и убедившись, что внимание всех присутствующих обращено на него, Раскольников первым делом проверил исправность микрофона:

— Раз, раз, раз.

Убедившись, что микрофон в полном порядке, Родион набрал в лёгкие побольше воздуха и начал свою импровизированную речь:

— Дорогие друзья! Я вижу, что у вас праздник и вам очень весело. Это прекрасно! Но вам всем тут очевидно чего-то не хватает! И я даже знаю чего! — он вынул из-за пазухи красный топорик со стенда противопожарной безопасности.

Половина гостей испуганно ахнула, но другая половина восторженно захохотала и захлопала в ладоши.

— Это почище Петросяна! — восхитился кто-то. — Где они его заказали?

Раскольников откашлялся и вдохновенно продолжал своё ставшее впоследствии легендарным выступление:

— Этот топор — красный, как знамя нашей партии, историю который мы все так хорошо знаем благодаря нашему Петру Петровичу. Он, — Родион снова значительно потряс в воздухе топориком, — красный, как кровь невинных невест, которая должна пролиться в первую брачную ночь. Но она не прольётся. О нет! Всё пройдёт бескровно, потому что Дуне нечего больше терять.

Даже самые благожелательно настроенные гости не могли избавиться от чувства некоторой неловкости при этих словах.

— По-моему, это немного пошлая шутка, — заметил кто-то полушёпотом, покачав головой. — Он заходит как-то уж слишком далеко.

Но Раскольников, видимо, собирался идти ещё дальше.

— Знаешь, Дунечка, — обратился он вдруг через весь зал прямо к сестре, — есть люди, которым вообще всё удаётся без малейшей потери крови: ложь, предательство, лицемерие. Любая подлость проходит безболезненно, как под наркозом. Впрочем, всё не так уж просто: в то время, как эти счастливчики выходят повсюду сухими из воды, другие, менее удачливые, стоят по локоть в крови, искупая их вину. Думаете это трагично? Нет, это смешно!

— Ничего и не смешно, — скептически прищурился один из гостей, опрокидывая в рот рюмку водки. — Начало было намного смешнее.

— Да, кстати, — Раскольников подчёркнуто расслабленно покрутил в руках топорик, — если кто ещё не понял: я и есть тот самый маньяк, который двух женщин на Грибоедова топором зарубил. Ну вот, теперь смейтесь!

Все словно по команде действительно захохотали пуще прежнего, оценив наконец по достоинству остроумие выступающего на эстраде массовика-затейника. Раскольников тоже несколько раз усмехнулся сквозь зубы и, когда все снова немного притихли, продолжал:

— Но знаете, что самое смешное? Что убийца-то всё-таки не я! Да, я зарубил их обеих: сначала старуху, потом её сестру. Много было крови, много, — он утвердительно покачал головой, будто желая придать своим словам ещё больше весомости. — И тем не менее настоящим убийцей назвать себя не могу. К чему присваивать чужие лавры? Ведь всё свыше идёт, и хорошее и плохое. Вот и я хотел бы сегодня от своего имени, от имени моих жертв, Алёны Ивановны и Лизаветы, от имени семьи Мармеладовых и от имени тысяч и тысяч таких же семей поблагодарить человека, которому мы обязаны не только сегодняшним торжеством, но и всеми замечательными праздниками последнего времени, и вручить ему в качестве символического подарка этот очаровательный топорик.

Гости сдержанно захихикали: с одной стороны им было любопытно, что именно задумал теперь новоявленный юморист, но с другой стороны все почему-то сочли благоразумным отступить на безопасное расстояние, когда он, легко спрыгнув с эстрады, двинулся вдоль зала. Одна не в меру впечатлительная девушка пронзительно взвизгнула.

— Да что ты? — успокоили её шёпотом. — Вот увидишь, ничего такого не будет. Да и топор этот наверняка из резины. Этот тип просто подойдёт к кому-нибудь, трахнет по голове и эта штуковина издаст какой-нибудь звук типа "пип-пип".

Тем временем Раскольников не спеша приблизился к столу, за которым со спокойным достоинством человека, знающего себе цену, восседал Аркадий Иванович Свидригайлов. Когда Родион остановился прямо перед ним, Свидригайлов, казалось, ничуть не удивился такому выбору, ни один мускул не дрогнул на его лице, будто он только того и ждал.

— К сожалению, лично не был вам представлен, — начал Раскольников, глядя ему прямо в глаза, — но пару раз видел ваш портрет в газетах. Ну и от сестры про вас слышал, — он, не глядя, кивнул на Дуню. — Впрочем, разрешите без долгих предисловий. Когда ещё доведётся свидиться? Я завтра уже буду в тюрьме, да и вы человек крайне занятой: вряд ли когда-нибудь в ближайшем будущем время для меня найдёте. Так что разрешите вручить вам ваш топорик, не теряя ни минуты. От убийцы — убийце! — он взял топорик обеими руками и церемонно положи его перед Свидригайловым на продолговатое блюдо, в котором ещё до сих пор покоились остатки фаршированной щуки. — С праздником топора вас, товарищи! — громко провозгласил он, обращаясь ко всем присутствующим. — И не спрашивайте меня, что всё это значит. Я и сам не знаю! Купите завтрашнюю газету, там всё будет написано, — он с усмешкой посмотрел в сторону МК и, развернувшись, пошёл к выходу.

— Ах, Родя, Родя! — воскликнула в испуге Полина Александровна, простирая руки к удаляющемуся к дверям сыну. — Остановите его, что же вы смотрите? Он же сошёл с ума!

— Прекрати, мама! — вмешалась побледневшая Дуня, из последних сил стараясь не терять самообладания. — Он просто пошутил! Разве ты не видишь?

— Он не пошутил, — простонала Полина Александровна со слезами на глазах. — Он болен, он серьёзно болен.

— Замолчи! — крикнула на неё Дуня. — Дай ему уйти!

Но прежде чем окончательно покинуть банкетный зал, Родион ещё раз обернулся к публике и, театрально приподняв вверх правую руку, торжественно провозгласил:

— Будьте счастливы, мои дорогие! Развлекайтесь дальше в своё удовольствие. Только я покидаю ваш праздник. Да, мне пора идти, туда, где не так весело. Но там спокойнее и тише. И вы тоже туда отправитесь, только попозже. Но это не конец, нет, это ещё не может быть конец. Да здравствует вечная жизнь и вечное блаженство! В поле ягода навсегда!

С этими словами он вышел за порог зал, бросив на произвол судьбы свою изумлённую аудиторию.

— Кто же это всё-таки был? — пронеслось между непосвящёнными гостями, едва Родион исчез из виду. — Вроде, и не пьяный, но... как бы и не трезвый...

Однако в следующую секунду произошло нечто уже абсолютно шокирующее, чего даже на столь нетрадиционно протекающей свадьбе никто не мог ожидать: Лужин поднялся со своего места и, придерживаясь рукой за левый карман пиджака, попытался сделать шаг в сторону, но вдруг в одну секунду осел на пол всем своим тучным телом, ничем не объяснив столь странное поведение. Сидевшая рядом с ним Дуня как-то брезгливо отодвинулась на стуле от оказавшегося теперь под столом супруга.

— Он же, вроде, почти и не пил ничего! — воскликнула испуганная Полина Александровна.

— Какое там пил? — вскочила со своего места Марфа Петровна. — У него же сердце больное! Ужас! Ужас!

Тут только до всех дошло, в чём собственно дело. Гости растерянно притихли. Кое-где раздавались приглушённые нервные смешки.

— Слишком много потрясений за сегодняшний день, — заметил кто-то.

— "Когда корабль любви стокрылый вас в небо унесёт от нас..." — многозначительно процитировал кто-то из студентов строчку из зачитанной за праздничным столом поздравительной оды.

— Дядя Петя, вы ещё живы? — с любопытством спросил Олег, каким-то образом очнувшийся от своей пьяной дремоты и участливо наклонившийся теперь к жениху.

Неизвестно, насколько плохо пришлось бы Лужину, если бы с противоположного конца зала к нему не подоспел МК:

— Где ваши таблетки? — спросил он, опустившись на корточки перед скорчившимся от сердечной боли профессором. — Не взяли? Эх, чёрт!.. Что же вы стоите? — прикрикнул он на близкую к истерике Марфу Петровну. — Вызывайте скорую! Не видите что ли, у него инфаркт!

Но Марфа Петровна уже не могла никого вызывать. С рыданиями кинулась она на шею подоспевшему к месту происшествия Свидригайлову. Однако идея МК по поводу скорой показалась всем присутствующим весьма благоразумной, и кто-то уже бежал со всех ног к администратору, чтобы как можно скорее набрать 03.

— Скажи спасибо братцу! — бросил МК Дуне, помогая Лужину поудобнее улечься на полу.

— Что же теперь делать? Что же теперь делать? — лепетала Полина Александровна, умоляюще цепляясь за руку своей дочери.

— А я откуда знаю? — сухо ответила Дуня.

Скорая прибыла к "Корюшке" довольно быстро. 

— Кто-нибудь поедет с больным? — спросил врач, когда Лужина погружали на носилки.

— Я поеду, — сказал МК. — У всех остальных, как я вижу, слишком слабые нервы. А тебе, — обратился он к Дуне, — нельзя здесь оставаться, если не хочешь ещё большего скандала. Пойдём, я посажу тебя в машину, поедешь домой, то есть на вашу с Петром Петровичем квартиру. Если ему что-то будет надо, я тебе позвоню.

— И я с ней поеду! И я! — вскричала Полина Александровна.

— А вот это совсем лишнее, — авторитетно возразил МК. — Посмотрите, в каком вы сейчас состоянии! Дуне нужен покой, а вы только панику распространяете. Езжайте лучше к себе. Пошли!

Дуне не хотелось следовать за МК, но она не могла не признать, что он был единственным из присутствующих, кто хоть как-то ещё владел собой и сохранял контроль над ситуацией. К тому же предложенный им план действий показался ей весьма подходящим, так как вполне отвечал её желанию как можно быстрее покинуть злополучный праздник и хотя бы некоторое время побыть совершенно одной. Решив не тратить времени на дальнейшие размышления, она заспешила к выходу из банкетного зала. 

Через несколько минут собравшиеся на палубе "Корюшки" гости могли наблюдать, как от причала ресторана отъезжают сразу две белоснежные машины: одна — украшенный красным крестом фургончик скорой помощи — увозил жениха в больничную палату, другая — свадебная Чайка — мчала невесту в одинокую супружескую спальню.

Глава пятнадцатая. В постели с врагом

Дуня потёрлась щекой об ещё пахнувшую прачечной жёсткую наволочку и поняла, что проснулась. Она развернулась на спину и, блаженно раскинув руки в стороны, начала вспоминать свой сон. Ничего конкретного Дуня, однако, припомнить не смогла: всё сливалось в одно неопределённое впечатление, бесформенное и сладкое, как растаявшее мороженое. Неяркий утренний луч пробрался внутрь сквозь узкую щёлку между задёрнутыми занавесками, а вместе с ним затихшая было на время сна тревога снова проскользнула в её сознание. Она припомнила во всех подробностях вчерашнее торжество, и ей захотелось зарыдать от стыда и страха. Но слёзы почему-то не выступали на глазах: наверное, она чересчур долго работала над тем, чтобы надёжно заморозить свои чувства и не дать им прорваться наружу, и теперь не так-то легко было дать им полную волю.

Внезапно Дуня вздрогнула, услышав в прихожей звук открывающего замка. Неужели Лужина так быстро отпустили из больницы после инфаркта? В это трудно было поверить, и Дуня, в волнении поджав под себя ноги, присела на кровати, напряжённо прислушиваясь к тому, что происходит в квартире. Через пару секунд дверь спальни отворилась, и на пороге появился не кто иной, как МК собственной персоной. Он уже, видимо, успел со вчерашнего дня побывать дома, переодеться и принять душ, так как под расстёгнутым плащом можно было рассмотреть уже совершенно другой костюм, чем накануне, да и сам МК в этот ранний час выглядел на удивление свежим и бодрым. К тому же в руках у него появился чемодан-дипломат, который он сразу при входе положил на туалетный столик перед зеркальным трюмо.

— Как ты посмел?! — вскричала Дуня, натягивая одеяло до самого подбородка. — Кто тебе разрешил врываться в нашу квартиру?

МК улыбнулся и подбросил в воздухе связку ключей.

— Если б ты знала, как в жизни всё просто, — сказал он, сбрасывая с себя плащ. — Трудно поверить, но мне как сопровождающему Петра Петровича просто-таки с радостью вручили в больнице эти самые ключи, найденные у него в кармане, для того, чтобы я сбегал к нему домой и привёз пару совершенно необходимых ему на первое время личных вещей. Ведь знаешь, Дунечка, — он бесцеремонно присел на край кровати, — не хочу тебя расстраивать, но проваляется он там, по-видимому, довольно долго. Н-да, и во всём твой братик виноват: закатил нам вчера представление не для слабонервных. Впрочем, так оно даже и лучше, если разобраться. Правда? — он заглянул Дуне в глаза. — Иначе ведь тебе сегодня пришлось бы вместе с законным мужем просыпаться, ну а я бы сейчас не к тебе с вещественными и прочими доказательствами пришёл, — он кивнул на свой дипломат, — а прямо в уголовный розыск. А что? Уговор, как говорится, дороже денег: после Лужина я бы тебя ни за что не взял, как тут ни крути. Пришлось бы Родиону за всё перед законом отдуваться. Так что возблагодари перст судьбы, который тебе дарует последний и неожиданный шанс спасти любимого брата. Или ты ещё сомневаешься, что он убил? — МК усмехнулся.

Дуня опустила глаза, словно о чём-то размышляя.

— Мне нужна гарантия, — сказала она наконец ледяным тоном.

— Какая ещё гарантия? — МК изобразил изумление.

— Гарантия, что ты мне всё отдашь, после того... после того, как...

— Ах, Дунечка, — покачал головой МК. — Никаких гарантий тут нет и быть не может! Захочу — отдам, захочу — обману. Но, знаешь, всё в конце концов в твоих собственных руках: если постараешься, доставишь мне удовольствие — только не как-нибудь там формально, а искренне, от всей души, — то, поверь мне, не смогу я тебе тогда ни в чём отказать даже при огромном желании. Увы, так уж мы мужчины устроены! Так что мой тебе совет: старайся изо всех сил и надейся на лучшее. Другого выбора у тебя всё равно уже нет.

Он протянул к ней руку и спустил вниз одеяло, которым она всё ещё пыталась прикрыться. Дуня не стала натягивать его обратно и теперь сидела перед МК в одной нежно-розовой шёлковой ночной сорочке на тоненьких кружевных бретельках, пряча взгляд под длинными бархатными ресницами.

— Эх, молодец твой Пётр Петрович, — проговорил МК, оглядываясь по сторонам. — Как спальню обставил! Всё с иголочки! Прямо мечта молодой семьи. А кровать, кровать! — он провёл ладонью по изящной ореховой спинке, украшенной золотыми завитками. — Просто как во дворце! Давно хотелось позаниматься любовью в таком вот располагающем интерьере.

Он встал, снял с себя пиджак, аккуратно повесил его на плечики в шкаф, затем обошёл кровать с другой стороны и как был, прямо в обуви лёг в постель рядом с Дуней. Она вздрогнула и инстинктивно сдвинулась на самый краешек.

— Да что с тобой? — МК развернулся к ней лицом. — Боишься меня что ли? Напрасно. Я ведь не собираюсь тебя обижать, — он осторожно провёл пальцем по её щеке. — Я же любить тебя хочу, так нежно, как только можно. Неужели не понимаешь?

Дуня спрятала лицо в подушку и тихонько всхлипнула.

— Ну ты меня прямо удивляешь, — МК подвинулся поближе к девушке и обнял её плечи. — Разве можно так расстраиваться из-за такого пустяка? Подумай сама, ты ведь с Петром Петровичем спать хотела. Со мной-то уж как-нибудь получше будет, можешь не сомневаться... Ну повернись же ко мне! — потребовал он.

Дуня с усилием оторвала голову от подушки. По её раскрасневшимся щекам текли, догоняя друг друга, крупные прозрачные слёзы. МК состроил участливую гримасу.

— Ах ты бедная, — покачал он головой. — Хотя знаешь что? Поплачь, поплачь, это тебе на пользу, то есть я имею в виду — за дело. Как говорится, что посеешь, то пожнёшь. А что ты думала, тебе всё безнаказанно пройдёт? Хотела Лужина вокруг пальца обвести? Да? Ради материальных благ в такую грязь влезть не постеснялась! Ну так вот, хотела грязь — получай!

Он тщательно обтёр свои ботинки о белоснежную, ещё сохранявшую крахмальную жёсткость простыню. Слёзы ещё быстрее заструились из Дуниных глаз. Некоторое время МК молча наблюдал за ней, затем вдруг осторожно, почти заботливо заключил её в объятия и погладил по голове.

— Ну не плачь, — сказал он, понизив голос. — Всё как-нибудь устроится, вот увидишь. Всё будет в порядке, поверь мне. 

Он прижал Дуню к себе, теперь она всхлипывала, уткнувшись лицом в его рубашку. 

— Впрочем, — продолжал МК, накручивая на палец её каштановый локон. — меня эти показательные капризы немного раздражают. Ну зачем ты рыдаешь? Чтобы не дай Бог не подумали, что тебе на следующее утро после свадьбы ничего не стоит так вот запросто отдаться первому, у кого хватит наглости улечься к тебе в постель? Ну тогда лучше не растрачивай попусту драгоценных сил, я ведь тебя насквозь вижу: ты не только не против, чтобы я сейчас же с тобой позанимался, но и с нетерпением ждёшь, когда же это наконец произойдёт. Не так ли?

Дуня снова всхлипнула, не отрывая лица от его рубашки. МК опять выждал паузу и лишь затем продолжал, не переставая теребить её шелковистые волосы:

— Но вообще ты права: это, конечно, унижение. Да, унижение, с какой стороны ни посмотри: я ведь через тебя на Лужине отыграться хочу. Ужасно противно, правда? Да и любви, я к тебе уже давно никакой не испытываю. А может, никогда и не испытывал, просто так — вообразил там себе что-то, с кем не бывает. Даже и желания особого ты во мне, откровенно говоря, не вызываешь. Знаешь, симпатичных девушек ведь много, среди них, наверняка, добрые имеются и порядочные, вот ими, пожалуй, и стоит заняться. Как ты считаешь? И всё же, Дунечка, уговор дороже денег: раз обещал я тебя трахнуть, значит придётся, пусть хоть через силу.

Он осторожно перевернул её на спину. Дуня поддалась, безвольно, как тряпичная кукла. Она больше не плакала, но её щёки горели от недавних рыданий, глаза безучастно смотрели куда-то в сторону. МК наклонился над ней и замер, будто размышляя о чём-то.

— Нет, — сказал он наконец, отодвигаясь от неё. — Знай, Дуня, ты меня окончательно разочаровала. Где же твой огонь, твоя страсть? Может, ты фригидная или так, из вредности притворяешься?.. Ну да ладно, мне надо идти, некогда тут с тобой без дела валяться. Да и тебе, Дуняша, пора вставать, — он вдруг с силой столкнул её с кровати.

Дуня со слабым стоном приземлилась на натёртом мастикой полу, розовый подол ночной сорочки осел на паркет, как лёгкий парашют. Она даже не сделала попытки подняться, только слёзы с новой силой заструились из её глаз. МК тоже встал с постели, одёрнул рубашку, затем, запустив руку в брюки, поправил то, что сбилось там со своего места и не спеша снова облачился в свой пиджак.

— Эх, Дуня, — сказал он наконец, поворачиваясь к замершей на полу девушке, — разжалобила ты меня своими слёзками. Я надеюсь, между прочим, что они искренние, потому что, знаешь, не люблю я притворства, смертельно не люблю... Если б ты знала, моя дорогая, сколько всего я для тебя выдумал, специально для этой нашей встречи, хоть книгу пиши: каждую деталь предусмотрел, ибо ты, Дуняша, сегодня через всё должна была пройти, через всё без исключения. Но, видно, такое уж у меня доброе сердце: не могу я начатого до конца довести. Нет, не получается. Да, садист из меня, очевидно, никакой. Садистом родиться надо, ну как твой братик, например, который без труда двух женщин топором уложил. Ну а у кого от природы характер мягкий и деликатный, тому такие развлечения не под силу: и хочет он себе праздник устроить, да не может. Потому, Дуня, считай, что тебе повезло: никто над тобой сегодня не надругается, никто не изнасилует и даже не даст как следует по физиономии, хотя очень хочется. Живи спокойно и радуйся. И братец твой, убийца, тоже пусть живёт. Видишь, какой я щедрый?

С этими словами он развернулся к трюмо, раскрыл установленный им там дипломат и, подойдя вплотную к Дуне, вытряхнул содержимое перед ней на пол.

— Здесь всё, что у меня есть по этому делу, — сказал МК, подвигая к девушке носком ботинка плотные бумажные папки. — Родионовы бредовые статейки, где он свои мотивы подробнейшим образом, можно сказать, излагает (так, на всякий случай), показания свидетелей из колхозного клуба, с их подписями, разумеется, ну и аудиозаписи моих с ними разговоров, — он подтолкнул к ней две магнитофонные кассеты. — Должно хватить. Делай с этим добром всё, что хочешь, копий у меня нет. Да если бы и были, то, откровенно говоря, заниматься дальше всей этой грязной историей у меня нет ни малейшего желания. Копайтесь сами в вашей семейной помойке! Тем более, что без главного вещественного доказательства — того колечка, что твой братик с мёртвой старухи снял — ничего особо существенного против него предпринять нельзя. Да, вот она — основная и так горячо любимая мной улика.

С этими словами МК вынул из внутреннего кармана пиджака принадлежавшее некогда Насте золотое колечко. Дуня инстинктивно протянула к нему руку.

— Э нет, моё солнышко, — покачал головой МК, отходя на другой конец спальни и усаживаясь в небольшое, но элегантное, обитое шёлком кресло, судя по дизайну, купленное в одном гарнитуре с кроватью и платяным шкафом. — Этот подарочек ещё надо заслужить. Представь, что я добрый Дед Мороз, а ты на новогодней ёлке. Хочется получить кулёчек с пряниками? Конечно, хочется! Считай, что он уже у тебя в руках — добрый Дед Мороз ведь никогда не отказывает, затем он и пришёл, чтобы детишек как следует одарить. Но одну формальность всё же перед этим выполнить необходимо, самую такую малюсенькую. Не знаю даже, зачем она Деду Морозу нужна, мог бы вполне и без неё. Ан нет, не полагается: пока не закричат детишки все хором "Де-да Мороза, Де-да Мороза!", не выдаст он им пряничков, ну хоть ты тресни... Да не плачь ты, Дуня, дело-то пустяковое. По сравнению с той воспитательно-развлекательной программой, которую я для тебя на сегодня придумал и которой, увы, не суждено уже воплотиться в жизнь, это вообще как политинформация по сравнению с экзаменами. Так что давай — улыбочку и за дело. Ведь требуется-то от тебя всего-ничего. Вот ты уже даже и стоишь на коленках, ну и прекрасно, замечательно, отличная исходная позиция. Теперь аккуратненько так, по прямой линии, то есть самым кратчайшим путём (видишь, какой я гуманный?) ползи ко мне... Что же ты так на меня уставилась? Разве это больно? Нет, ничуть: паркет у вас тут гладкий, без заноз. Унизительно? Да, пожалуй, но, во-первых, бывают вещи намного более унизительные — ты уж мне поверь — а во-вторых, никто об этом не узнает, всё останется строго между нами — слово джентльмена. Итак, хватит предисловий, приступим к процедуре.

Дуня вся будто оцепенела: слёзы уже полностью высохли на её щеках, вместо румянца на лице проступила ледяная бледность, по телу пробегала инстинктивная дрожь, которую она безнадёжно пыталась умерить, цепляясь пальцами за свисающее с кровати одеяло.

— Ах, Дунечка, — вздохнул МК, понаблюдав за ней в течении нескольких секунд. — Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Я же для тебя в сущности стараюсь, глупенькая. Ты и представить себе не можешь, как тебе после этого полегчает. Вот увидишь! В нового человека превратишься, ни больше, ни меньше. В лучшего человека, который брата окончательно от тюрьмы и от высшей меры наказания спас и который теперь в жизни намного больше понимает и намного меньше глупостей, соответственно, наделать может. Так что игра стоит свеч, не находишь? Впрочем, хватит разговор, считаю до трёх, больше у меня времени, извини, нету. Раз, два...

Но Дуня уже отцепила руки от одеяла, облокотилась ладонями на пол и, низко опустив голову, еле заметно сдвинулась с места.

— Нельзя ли немного побольше темпа, энергии? — попросил МК. — Хотя нет, не стоит. Так даже лучше, так оно больше запомнится — и тебе, и мне. Ты ведь каждое движение должна прочувствовать, каждый сантиметр пространства, который ты преодолеешь на своём пути, так что спешка здесь абсолютно ни к чему.

Дунин круглый, приподнятый немного кверху зад отчётливо обозначался теперь под шёлковой материей ночной сорочки. Выделяющаяся между загорелых лопаток полоска позвоночника делала покорный изгиб, переходя в нежную, наклонённую к полу шею.

— Ближе, сделай одолжение, чуть-чуть поближе, — сказал он ей, когда девушка уже приблизилась почти вплотную к нему. — Да, вот так, молодец, — он остановил Дуню за подбородок между своих колен и осторожно провёл ладонью по её лицу.

Она зажмурилась, ожидая пощёчины, но ничего такого не произошло. В следующую секунду МК вложил ей в руку заветное кольцо и решительно поднялся с кресла.

— Ну всё, — сказал он, надевая плащ, — мне здесь делать больше нечего. Да и тебе надо как следует отдохнуть, ты заслужила.

Подхватив пустой дипломат, он уже раскрыл было дверь, ведущую из спальни, но в последнюю секунду вдруг снова развернулся к своей жертве и, сделав значительное лицо, проговорил:

— Надеюсь, ты понимаешь, Дунечка, что будет, если Пётр Петрович узнает про наше с тобой рандеву? Ничего хорошего! В деканате сразу же получат самую подробную информацию о том, чем именно занимается наш дорогой профессор в университетских туалетах, глядя на невинных мальчиков, справляющих малую нужду. Впрочем, это только самая маленькая беда, которая может произойти, если ты вдруг вздумаешь распускать свой язычок. И тебе об этом, думаю, известно лучше всего... Ах да, — он вдруг изобразил крайнюю озабоченность, задумчиво почесав затылок, — я же сюда за Лужинскими вещами пришёл: зубная щётка там, трусы и всё такое. Ну да ладно, чёрт с ним — не до этого сейчас. Побегает там в больнице без трусов и с грязными зубами, ничего не поделаешь. Впрочем, ты как любящая жена не допустишь такого безобразия. Отнесёшь ему всё сама, не так ли? И передавай Петру Петровичу от меня пламенный привет. Смотри, не забудь!

Он ловко швырнул связку Лужинских ключей на кровать и, одарив Дуню на прощание самодовольной улыбкой, окончательно покинул супружескую спальню. Через несколько секунд за ним захлопнулась дверь. 

Дуня пригнулась к полу и, спрятав лицо в волосах, стала ждать, пока горькие слёзы обиды вырвутся наружу. Но, как ни странно, слёз не было, как не было и боли. Все эмоции куда-то исчезли или притупились, как ржавое лезвие ножа, о которое можно тереться хоть целый час без малейшего риска порезаться. Ничего теперь не трогало её, хотелось просто лечь, затихнуть и перестать существовать. Или, может быть, она и так уже перестала быть самой собой, и с ней произошло что-то вроде второго рождения? Дуня постаралась вспомнить себя "прежнюю", но не смогла. Какой была та девушка, которую ещё не заставили проползти на коленях через всю комнату к человеку, не вызывавшему в ней ничего, кроме ненависти и омерзения? Чем эта особа интересовалась, о чём беспокоилась? Нечётко, как в тумане, возникло в Дунином воображении лицо Разумихина. Ведь это был, кажется, её возлюбленный. Но теперь Дуня лишь недоумённо усмехнулась, вспомнив чувства, которые некогда, очевидно, испытывала к такому, как ей теперь казалось, бесконечно далёкому и чужому человеку. Где он был, когда МК так отвратительно усмехался, глядя на неё сверху вниз вон из этого кресла? То-то же! Ну так и впредь она без него прекрасно обойдётся!.. Лужин, жалкий, презираемый ею Лужин, тучная фигура которого должна теперь в силу подписанного вчера брачного свидетельства отбрасывать мрачную серую тень на её юную жизнь... Нет, и он тоже вдруг перестал беспокоить Дуню. Она уже почти наверняка знала, что никогда больше не увидит его по своей воле, никогда уже не будет спать в этой кровати, на чьём белоснежном белье отчётливо виднелся след, оставленный ботинком МК, никогда уже, в конце концов, не переступит она вновь порога комфортабельной Лужинской квартиры, в которой её теперь ровным счётом ничего не удерживает.

Дуня вскочила на ноги, гордо выпрямилась и откинула назад волосы привычным, немного упрямым движением головы. Да, она уйдёт отсюда навсегда, но перед этим необходимо проделать кое-какую работу ради единственного человека, который всё ещё оставался ей небезразличен. Собрав воедино всю свою волю, которая, как следует отметить, обескураженная тщетными усилиями во время сегодняшнего Дуниного приключения, уже абсолютно не хотела напрягаться и жалобно просилась на покой, Дуня взялась за тщательное уничтожение улик против своего брата. Первым делом она отправила в канализацию злополучное кольцо, затем вытянула плёнку из кассет с показаниями свидетелей и, изорвав её по всей длине, швырнула в мусорное ведро. Теперь дело было за бумажными папками. Она отнесла их на кухню и свалила в раковину, одну за другой. Только одна, наиболее замусоленная папка, озаглавленная "Ницше в пост-христианскую и пост-коммунистическую эпоху", несколько дольше задержалась в её руках, но и та через пару секунд присоединилась к остальным, уже дожидающимся её в глубокой, сверкающей чистотой мойке. Убедившись, что материал готов к обработке, Дуня чиркнула спичкой и подожгла стопку уличающих Родиона бумаг. Зачарованно глядела она на ярко вспыхивающее пламя, ласкавшее её исходящим от него теплом. Огонь всё разрастался, грозя подняться чуть ли не к самому потолку. Дуне стало страшно и невыносимо жарко, но она выдержала самый критический момент, и после этого пламя стало постепенно убывать. Через несколько минут в раковине тлела лишь кучка золы.

Дуня облегчённо вздохнула и, наскоро сбросив пепел в мусорное ведро, распахнула настежь окно. Она была всё ещё в ночной сорочке, однако тот факт, что её могли увидеть с улицы в таком виде, мало волновал Дуню теперь: слишком нуждалась она в этот момент в свежем воздухе. И чем больше, тем лучше. Пробежавшись по квартире, Дуня пооткрывала абсолютно все окна, чтобы уж наверняка прогнать наружу запах сгоревших бумаг, а заодно и застоявшийся в комнатах воздух, пропитанный, как ей казалось, атмосферой недавнего унижения. 

Теперь пришла очередь освежить и собственное тело: Дуня решительно направилась в ванную и, скинув на пол ночную сорочку, встала под душ. Мылась она в этот раз особенно тщательно, по многу раз безжалостно терзая ладонями грудь, живот и бёдра. Наконец, завершив омовение, Дуня завернулась в полотенце и вышла из ванной комнаты. 

Квартиру уже успел заполнить до краёв сладкий летний воздух. Дуня прикрыла окна и, забравшись с ногами на диван в гостиной, стала размышлять, что делать дальше. Надо было поскорее убираться отсюда, на этот счёт у неё не оставалось ни малейших сомнений. Но куда? Домой? Об этом не могло быть и речи: видеться с матерью и объясняться с ней по поводу происшествий последнего времени, а также своего решения уйти от Лужина Дуне в данный момент хотелось меньше всего. К Родиону? Но она даже не знала точно, где он теперь живёт. Что касается Разумихина, то тот был навсегда забыт и зачёркнут, о нём и задумываться серьёзно не стоило.

Внезапно Дуня с пугающей отчётливостью осознала, что её нигде не ждут и — что самое страшное — она сама никуда не хочет. Как бы её сейчас обрадовала возможность просто забиться в какой-нибудь укромный уголок, подальше от посторонних глаз и просидеть там как можно дольше.

Неожиданно в её воображении возникла фигура Аркадия Ивановича Свидригайлова. Дуня почему-то вздрогнула и, сама ещё не вполне осознавая, что ей от него нужно, но опасаясь как-нибудь потерять эту единственную ниточку, она схватила телефонную трубку и набрала номер квартиры Свидригайловых. К телефону подошёл Костя.

— А, это вы, Авдотья Романовна, — немного разочарованно проговорил он. — Мама в магазине. Позвоните, пожалуйста, попозже.

— А папа? — спросила Дуня немного хриплым от волнения голосом.

— Папа сегодня рано утром уехал на дачу, — ответил Костя с некоторым удивлением. — Вернётся, наверное, только в понедельник.

— На вашу дачу? — продолжала допытываться учительница французского.

— На чью же ещё?

— Ту, которая в Солнечном?

— Другой у нас нет.

— А адрес ты мне не мог бы сказать?

Костя заметно оторопел на другом конце провода, но продиктовал Дуне адрес, а также объяснил по её просьбе, как пройти от станции к их загородному дому.

— Вы, если хотите, туда позвонить можете, — предложил Костя.

— Да нет, спасибо. Я ещё сама не знаю, поеду или нет. И до последней минуты знать не буду...

— Сказать маме, что вы звонили? — осторожно поинтересовался Костя.

— Нет, не надо, — испугалась Дуня. — Послушай, Костя, — тут же спохватилась она, — мне с твоим отцом надо срочно по делу поговорить. Это не то, что ты, может быть, думаешь, но... одним словом, маме лучше ничего не знать... То есть она потом и так всё узнает, когда придёт время.

— Ну хорошо, — неожиданно легко согласился Костя. — Желаю успехов.

Они распрощались, и Дуня тут же заспешила в спальню, чтобы одеться. В шкафу висело всего несколько её платьев, которые она накануне свадьбы специально завезла к Лужину, чтобы было, во что одеться в первые дни своего пребывания в новой квартире. Теперь Дуня выбрала одно из них, голубое с бабочками, в нём она когда-то приходила на свидание с Разумихиным в "Лягушатник".

"Свидригайлову должно непременно понравиться, — думала она, облачаясь в лёгкую воздушную материю. — Это точно в его вкусе".

Присев к трюмо, Дуня начала старательно накладывать макияж, стараясь при этом выбирать тона посветлее и понежнее.

"Чересчур размалёванных девушек он наверняка не любит, — размышляла она, подкрашивая веки. — Чем естественнее, тем лучше. Румянец, например, должен быть бледно-розовым, едва заметным, будто его и нет, а только так, самая капелька наружу пробивается, как бы от застенчивости и стыдливости".

Закончив с макияжем, Дуня положила остававшиеся ещё в шкафу платья, а также прочие принадлежавшие ей личные вещи в сумку. Вспомнив, что в ванной ещё лежит на полу её ночная сорочка, она подобрала её и отнесла на лестницу в мусоропровод: никогда больше не пришло бы ей в голову одеться в то, в чём МК заставил её ползать перед собой на коленях. Теперь, когда всё было готово, она окончательно покинула Лужинскую квартиру, с наслаждением захлопнув за собой дверь.

Всю дорогу до вокзала и потом в электричке до Солнечного Дуня не переставала удивляться тому, что смотрит теперь на окружающих её людей какими-то совершенно другими глазами. То есть раньше случайные прохожие и попутчики не вызывали в ней вообще никакого интереса, а теперь она просто-таки не могла наглядеться по сторонам. Её волновали все: от степенного старичка, вытирающего вспотевшую лысину клетчатым носовым платком до девочки, пускающей пузыри фирменной жевачкой. Но волнение это было особого рода: Дуне просто-напросто доставляло теперь удовольствие рассматривать этих людей и искать на их лицах или в их фигурах отпечатки бывших и ещё грядущих разочарований. Когда ей удавалось найти что-то подобное — а удавалось это почти всегда, — она ликовала про себя.

Выйдя из электрички на станции "Солнечное", Дуня углубилась в тенистую сосновую аллею, которая согласно Костиным указаниям, вела прямо к даче Свидригайловых. Тишина вокруг была пронизана пересвистами птиц и шелестом ветвей. Дуня с трудом удерживалась от искушения свернуть с дороги и углубиться в лес, который манил её как магнитом в своё тёмное тёплое нутро, обещая заботу и покой.

Путь от станции до дачи составлял в общей сложности не больше пары километров, но дорога была незаасфальтированная, вся усыпанная мелкими камушками, и, когда Дуня добралась до ворот дома, её ножки, обутые лишь в лёгкие открытые босоножки, успели израниться почти до крови.

"Что у меня теперь за вид?" — сокрушённо подумала она, разглядывая испорченный педикюр.

Но делать было нечего, и она позвонила у железной калитки. Через несколько минут к калитке приблизился сам Свидригайлов в рубашке навыпуск с закатанными рукавами. При виде Дуни на его лице не изобразилось ни одной эмоции. Пожалуй, оно стало лишь ещё более непроницаемым, чем обычно.

— Здравствуй, Дуня, — сказал он, останавливаясь перед закрытой калиткой.

— Впустите меня, пожалуйста, — попросила Дуня, упираясь взглядом в землю.

Свидригайлов молча отпер калитку. Дуня, чуть похрамывая, вошла во двор.

— Что с тобой? — спросил Свидригайлов, нахмурив брови.

— Ничего-ничего, — проговорила Дуня и сделала ещё один шаг, заставивший её поморщиться от боли.

— Постой.

Свидригайлов остановил девушку, взял у неё сумку, поставил её в сторону, к забору и, подхватив Дуню на руки, осторожно понёс к крыльцу. Дуня доверчиво обняла его за шею, внизу живота у неё сладко защемило. Он поднялся с ней на крыльцо и проследовал в просторную гостиную, размещавшуюся на первом этаже.

— Здесь тебе будет удобно, — Свидригайлов посадил её на мягкий плюшевый диван.

— Спасибо, — проговорила Дуня. — Я ушла от Лужина, — добавила она, глядя в противоположный угол комнаты.

— И что теперь? — спокойно спросил Свидригайлов.

— Теперь... теперь я пришла к тебе, — сказала Дуня, краснея. — Можешь делать со мной, что хочешь.

— А что ты сама хочешь? — Свидригайлов облокотился одним коленом о диван.

— Любви, — призналась Дуня, вздохнув.

— Какой любви? — допытывался Свидригайлов.

— Всё равно какой, — пролепетала Дуня. — Только чтобы ты всё сделал сам и чтобы мне ни о чём не надо было думать.

Свидригайлов присел рядом с ней на диван и спустил вниз бретельки, на которых держалось её платье. Бюстгальтера она не носила, и круглые груди с напряжёнными сосками легко выскользнули наружу из-под воздушной материи. Обхватив их ладонями, Свидригайлов наклонился над Дуней и накрыл своими губами её рот. У Дуни перехватило дыхание, она заёрзала на месте, но то, что с ней происходило, походило по своей неотвратимости на стихийное бедствие, и даже при всём желании уже невозможно было что-либо предпринять. Осознав это, она полностью расслабилась и покорно отдалась его поцелуям, которые теперь ложились один за другим ей на лицо, шею, плечи, грудь. Свидригайлов переместился с дивана на пол, скинул с Дуни босоножки и, задрав подол платья, стянул трусики вниз по её длинным стройным ногам. Разведя в стороны Дунины колени, он прильнул ртом к раскрывшемуся перед ним лону, чтобы жадно слизать языком проступающую наружу влагу. Дуня всё больше теряла контроль над собой и не сдерживала уже срывающиеся с губ стоны.

Наконец Свидригайлов поспешно сбросил с себя одежду и, устроившись на коленях перед сидящей на диване девушкой, подтянул её вперёд за голые ягодицы и легко нанизал на свой член. Дуня вскрикнула, но он двигался в ней осторожно, не проталкиваясь слишком далеко вглубь и не причиняя ей боли. Через пару минут, Свидригайлов слегка приподнял вверх Дунины ноги и поставил их ступнями на свою широкую грудь. Теперь ему удобно было проникать намного глубже, и он делал это грубее и быстрее, так что Дуня постанывала от каждого движения. 

Через некоторое время, решив, видимо, снова сменить ритм, он развёл её ноги в стороны и, взявшись рукой за основание своего члена, начал с равномерными интервалами засовывать его внутрь до самого предела и затем полностью вынимать обратно. У Дуни захватывало дух, как в луна-парке. 

В очередной раз достав член из её лона, Свидригайлов не стал заталкивать его обратно, а упёршись налитым кровью концом во влажную, раскрытую перед ним дырочку, принялся сам удовлетворять себя рукой, пока холодные струйки спермы не брызнули наружу. Дуня тут же запустила ладонь между своих разведённых в стороны ног и с наслаждением принялась распределять липкую вязкую жидкость по внутренней стороне ляжек. Затем она, словно забывшись от вожделения, начала бесстыдно ласкать рукой свою розовую щёлку. Свидригайлов немного снисходительно наблюдал за тем, как её измазанные в сперме пальчики по очереди соскальзывают в открытую его полному обозрению дырочку. Так взрослые смотрят на умилительных детишек, пытающихся сделать что-нибудь непосильное их возрасту, и лишь, наглядевшись вдоволь на их наивные старания, приходят на помощь своим чадам. Решив, что настал его черёд, Свидригайлов снова овладел Дуней.

— Ударь меня! — попросила она Свидригайлова, захлёбываясь в собственных стонах. — Ударь меня!

Он стянул Дуню за собой на пол и с силой ударил несколько раз ладонью по щекам, так что у неё зазвенело в ушах. Но в ту же секунду его удары отдались волной невыносимого удовольствия, захлестнувшей низ её живота. Она заёрзала лопатками по полу и чтобы хоть чуть-чуть умерить свои стоны, прикусила Свидригайлова в плечо. Подождав несколько секунд, он заставил Дуню снова вытянуться на полу и, устроившись поудобнее между её ног, ещё довольно долго в равномерном ритме наслаждался притихшей под ним девушкой.

Глава шестнадцатая. Забудьте этого автора

Нежное августовское солнце, в чьих лучах уже чувствовалась близость осени, весело разливало свой свет по Костиной комнате. Сам Костя сидел на полу с альбомом в руках и сосредоточенно выводил в нём что-то попеременно чёрным и жёлтым мелком, то и дело бросая беглый взгляд на кровать, где расположились обе его гостьи. Это были те самые девушки, которые познакомились с ним на свадьбе Дуни и Петра Петровича. Они уже не в первый раз посещали Костю и потому чувствовали себя у него дома вполне раскованно. Одна из них — с белокурыми волосами, собранными в хвостик на затылке — лежала на животе поверх покрывала и внимательно рассматривала номер "Бурды", временно заимствованный Костей из коллекции Марфы Петровны. Вторая, каштановые волосы которой были заплетены сбоку в кокетливую косичку, полусидела рядом, подперев голову одной рукой и вычерпывая другой с помощью чайной ложечки абрикосовый конфитюр из импортной банки, похожей на маленький бочонок.

— Наташа, как ты можешь? — шутливо поморщился Костя. — Уже почти всю банку слопала без булки и без чая. Смотри, живот заболит!

— Заболит так заболит, — философски пожала плечами Наташа, облизывая ложку. — Я ничего поделать не могу — у меня сегодня день варенья.

— Какой ещё день варенья? — рассмеялся Костя.

— Смотрел мультфильм "Малыш и Карлсон"? — спросила Наташа. — Ну вот там что-то такое было. Классику надо знать!

— Костя, — немного застенчиво пропела блондинка, отворачивая голову от журнала мод, — ты меня уже нарисовал? Можно лечь по-другому?

— Ни в коем случае! — остановил её Костя. — Ты же знаешь, от моделей требуется терпение. По крайней мере я предъявляю такое требование к моим моделям. Так что уж сделай одолжение, потерпи ещё немного. 

Блондинка покорно вздохнула и снова взялась за свой журнал.

— А давай ты Иру обнажённой нарисуешь? — предложила вдруг Наташа, бросив лукавый взгляд на подругу.

— Нет, что ты! — испугалась Ира, на всякий случай сжимая поплотнее вытянутые вдоль кровати загорелые ноги, более, чем на три четверти выглядывающие из-под синей плисерованной юбки.

— Обнажённой мы будем рисовать Наташу, — предложил Костя разумный компромисс.

Эта идея почему-то ужасно рассмешила Наташу. В приступе хохота она скатилась вниз с кровати, но даже оказавшись на полу, ещё долго не могла прийти в себя от смеха.

— Наташа, пожалуйста, ты не могла бы чуть потише, — попросил Костя. — У мамы сегодня с самого утра болит голова. Она как раз перед вашим приходом прилегла поспать.

Наташа тут же притихла и состроила сочувственно-соболезнующую мину.

— Бедная, — сказала она, — ей сейчас, наверное, очень тяжело. Твой отец ведь уже подал на развод?

— Да, буквально вот на днях, — кивнул Костя.


— И ты так спокойно к этому относишься? — удивилась всё ещё покорно лежавшая на животе Ира.

— А чего расстраиваться? — Костя пожал плечами. — У нас с отцом никогда особого понимания не было, да и с матерью у них давно уже не ладилось. Так что никакой трагедии в этом разводе нет. 

— Для тебя, может, и нет, — покачала головой Наташа, — а для твоей мамы это настоящий удар, поверь мне. Он ведь не просто так ушёл, а к этой красотке Авдотье. Такие вещи всегда задевают женскую гордость. Очень жестоко со стороны твоего отца, между прочим.

— А что ж ему было делать, если он её любит? — серьёзно проговорил Костя, приподнимая глаза от рисунка. — Любви иногда трудно противостоять, почти невозможно. Мне это очень хорошо известно.

— У тебя была большая любовь? — воскликнули девушки почти одновременно. — Ну-ка расскажи!

— Да нет, не стоит, — мягко, но авторитетно возразил Костя. — Узнаете потом из мемуаров, — добавил он, усмехнувшись. — Но одну мудрость, которую я вынес из моей любовной истории, могу вам поведать прямо сейчас: в страсть, если уж она возникла, нужно окунаться сразу и с головой. А иначе...

— Что "иначе"? — торопили его любопытные девушки.

— Ах, забудьте, — отмахнулся Костя. — Это теоретически не объяснить. Узнаете потом на практике, я надеюсь, — он снова взялся за цветной мелок.

— И всё-таки, — заметила с кровати позирующая ему Ира, — я не совсем уверена, что эта Авдотья отвечает твоему папе взаимностью. Ведь за Лужина же она по расчёту выходила! На их свадьбу даже смотреть было противно. Ну а потом ей твой отец подвернулся, вот она и решила, что эта партия получше будет. Сбежала от Петра Петровича и даже, говорят, в больнице, где он после инфаркта лежит ни разу не появилась. Добрая девушка, правда? Так она и с твоим папой впоследствии вполне может поступить.

— Ну ты не сравнивай Лужина с Аркадием Ивановичем, — вмешалась Наташа. — Аркадий Иванович всё-таки интересный мужчина. Костя на него, например, очень даже похож...

— Сейчас получишь! — шутливо разозлился Костя. — Я на него, если честно, совсем не хочу быть похожим, ни внешне, ни внутренне.

— Ну почему? — спросили подружки в один голос.

— По многим причинам, — ответил Костя, — но прежде всего потому, что он директор завода, секретарь обкома и вообще очень влиятельная личность, ну а я — художник. А для художника быть похожим на товарища Свидригайлова, согласитесь, очень и очень некруто... Ну вот, — сказал он, ставя аккуратную подпись под своим рисунком, — портрет готов. Можете смотреть.

Ира спрыгнула с кровати и, отталкивая уже наклонившуюся над рисунками подругу, попыталась заглянуть в Костино произведение искусства.

— Ах, — воскликнула она, — какая прелесть! Только... у меня ведь не такие длинные волосы.

— А кто тебе сказал, что это волосы? — поинтересовался Костя. — Это сияние, которое от тебя исходит.

— Какое сияние? — смутившись спросила Ира.

— Такое радостное, весёлое сияние, — объявил Костя, — поэтому и жёлтым нарисовано. А всё остальное чёрное для контраста. Но вообще эту картину лучше как абстракцию воспринимать и никаких конкретных деталей в смысле головы и туловища не пытаться на ней определить.

— Да, действительно, чего пытаться? Всё равно бесполезно, — сострила Наташа.

— А мне очень нравится, — проговорила Ира. — Особенно сияние. Можно я себе этот рисунок заберу?

— Нет, — покачал головой Костя. — Мне он самому нужен, как эскиз для дальнейшей обработки. Но ты не расстраивайся: зато войдёшь в историю живописи.

Костя поднялся с пола, спрятал рисунок в папку и, взглянув на часы, обратился к своим гостьям:

— Так, теперь вперёд к новым свершениям! Через час вернисаж в галерее "Красная альтернатива". Идёте со мной?

— Ну конечно идём, — закивали головами девушки. — Мы же с самого начала так и собирались. А много там будет твоих работ?

— Нет, не очень много, штук пять. Там как бы сборная выставка, от каждого художника по чуть-чуть. Но для первого раза очень даже нормально.

— Далеко это? — поинтересовалась Ира, поправляя перед зеркалом причёску. 

— На Васильевском, в Гавани, — ответил Костя.

— А мы не опоздаем?

— Даже если немного и опоздаем, то ничего. Там сначала всё равно вступительные речи толкать будут, а потом ещё перфоменс какой-то показывать должны. Не знаю, будет ли это интересно.

— Что за перфоменс? — спросили девушки.

— Ну так на западе принято: на открытии какого-либо культурного мероприятия обычно показывают перфоманс, то есть такое специальное театральное представление с поучительным смыслом, которое исполняется обычно всего один раз. Поскольку на вернисаже должно быть навалом иностранных гостей, то без перфоменса, сами понимаете, обойтись никак нельзя.

— О, иностранных гостей! — восхитились девушки. — Как же тебе удалось попасть на такую выставку?

— Ну-ка давайте скорее в дорогу! А то мы сейчас действительно никуда не успеем.

И когда они уже шли по широкому Московскому проспекту в направлении к станции метро, Костя наконец согласился удовлетворить любопытство своих спутниц:

— Дело было примерно неделю назад. Я, как обычно, продавал свои рисунки у Адмиралтейства, их, как обычно, никто не покупал. То есть всё как всегда. Даже немного хуже, чем всегда, потому что кто-то, проходя мимо, попытался плюнуть в одну из работ, чего до того никогда не случалось.

— Ах, неужели плюнул? — заволновались девочки. — Какой некультурный!

— Плюнул, но промахнулся, — спокойно объяснил Костя. — Впрочем, даже если б попал, то, знаете, так бы, пожалуй, ещё и лучше получилось. Я уже об этом думал: можно было бы аккуратненько бумажкой растереть плевок по рисунку, ну и потом в таком виде со слегка расплывшимися силуэтами дальше выставлять.

— Фу-фу, — поморщились обе его спутницы.

— А что? — не смутился Костя. — Когда жизнь вливается в искусство, пусть даже в форме плевка, это же и есть самое интересное.

— Ну не надо про такие гадости! — попросили девушки. — Ты же собирался рассказать про то, как тебя на выставку пригласили.

— Да, так я и рассказываю. Это как раз в тот самый день и было. Я стоял с рисунками, а мимо тип какой-то странноватый в клетчатом пиджаке проходит с девушкой с красными волосами. Вот они прошли сначала мимо, потом вернулись и ещё раз прошли, таращась в мою сторону, будто глазам своим не верили, ну а когда они и в третий раз вернулись, то я уже не сомневался, что у них в отношении меня какие-то совершенно особые намеренья. Короче, мимо проходить они больше не стали, а остановились как вкопанные перед моими рисунками и начали охать и ахать, чуть ли даже не стонать от восторга, так, что Бог весть что можно было на этот счёт подумать. Девушка говорит: "Это невозможный кайф! Совершенно запредельная живопись! Как такое человеку вообще могло в голову прийти?" Мужчина подтверждает сквозь вздохи наслаждения: "Да, такого я и вправду никогда в жизни не видел!" Ну я стою, жду, пока они у меня цену на рисунки спросят, размышляю заодно, что им на это ответить, ведь цену-то я, честно говоря, к тому времени толком-то ещё не определил: думал, что всё равно в обозримом будущем это не понадобится. Но тут мужчина в пиджаке вдруг совсем о другом начинает: "Не хотите ли, говорит, принять участие в выставке в нашей галерее? Мы ищем молодых, талантливых, нестандартных и самобытных художников. А вы-то как раз и есть из всех самый нестандартный и самобытный".

— Вот здорово! — восхитились девушки. — Сразу видно — ценители! Ну ты, естественно, сразу же согласился, да?

— Ну прямо "сразу же", — хмыкнул Костя. — Такие серьёзные вещи с пылу-с жару не решаются. Я сказал, что подумаю: не бросаться же мне, в самом деле, со слезами благодарности на шею моим поклонникам? Но они стали убеждать меня, что раздумывать тут абсолютно нечего: галерея у них одна из самых престижных в городе, выставка будет с привлечением заграничной публики, которая на всё новенькое и свеженькое со своими долларами так и кидается, да и вообще, у меня, якобы, появится прекрасная возможность заявить о себе как о художнике широкой публике. Я сказал, что деньги меня интересуют очень мало, ну а заявлять о себе как о художнике лучше всего на улице, где публики больше всего, что я как раз регулярно и делаю. Но, с другой стороны, почему бы не воспользоваться возможностью пройти через что-то до сих пор мне неизвестное, вроде престижной выставки? Вот так вот я и согласился, то есть удалось им всё-таки меня уговорить.

Девушки с уважением посмотрели на почитаемого ими художника.

— Скажи, Костя, — спросила Ира, — когда ты станешь совсем знаменитым, ты не забудешь про нас?

— Нет, конечно, нет, — заверил Костя с улыбкой, — непременно буду думать о вас как о своих музах.

— А о ком ты будешь думать больше? — решилась Наташа задать несколько рискованный вопрос.

— Там будет видно, — усмехнулся он.

Когда Костя в сопровождении обеих муз перешагнул порог галереи "Красная альтернатива", недавно открывшейся в одном из выставочных павильонов, расположенных в гавани Финского залива, там уже толпилось довольно много вернисажной публики, желающей увидеть своими глазами работы "молодых и самобытных". Кругом слышалась английская речь, значит и вправду пришло достаточное количество зарубежных гостей. Устроители галереи, те самые, что заговорили с Костей у Адмиралтейства, только что закончили своё короткое вступительное слово и представили всем присутствующим театральную группу "Экстаз", которая должна была в честь открытия выставки разыграть некую замысловатую сценку, претендующую на статус "перфоменса". В связи с обещанным представлением гости галереи построились в кружок, оставив посередине свободное пространство для артистов.

— Мне не видно, не видно, — занервничала Наташа, пытаясь встать на цыпочки и таким образом разглядеть что-то из-за плеча расположившегося перед ней высокого мужчины.

— Ничего, — успокоил её Костя. — Я тебе потом всё расскажу, если будет интересно.

Свет в выставочном зале слегка притушили, откуда-то послышалась таинственная музыка и на импровизированное сценическое пространство вышел один из артистов группы "Экстаз". Вернее, даже не вышел, а проковылял, согнувшись в три погибели, нарочито хромая и опираясь на палочку. Вокруг его головы был обмотан платок, не оставлявший уже никаких сомнений в том, что он изображал старушку. Доковыляв до середины образованного зрителями кружка, "старушка" вдруг начала вытаскивать из-за пазухи неестественного огромные пачки бутафорских денег и кидать их на пол. Когда денег накидано было уже достаточно, она плюхнулась на них животом и вожделенно обхватила разноцветные бумажки обеими руками. В это время в поле зрения зрителей появился ещё один, довольно рослый артист, одетый в розовый балахон, с белокурым париком на голове. Этот новый персонаж кокетливо покачивал бёдрами и часто моргал наклеенными ресницами. Вдруг музыка стала какой-то особенно тревожной, и перед публикой возник третий артист в длинном чёрном плаще, чёрных перчатках и таких же чёрных очках. В руках он держал гигантский картонный топор, лезвие которого было обклеено фольгой.

— Убийца, убийца, — зашептались между собой зрители, словно узнавая старого знакомого.

"Убийца" приблизился к лежавшей на пачках купюр "старушке" и с размаху опустил свой "топор" ей на макушку. Та задвигалась в театральных конвульсиях и откатилась в сторону. "Убийца" отбросил топор и собирался уже подобрать с пола деньги, как вдруг артист в розовом балахоне возник прямо перед ним и начал медленно раздеваться, пританцовывая при этом как в стриптизе. Когда на нём осталась только нижняя юбка и кружевной лифчик, он прыгнул прямо на "убийцу", сбил того с ног и, усевшись на него верхом, начал недвусмысленно двигать бёдрами. Зрители засмеялись и одобрительно захлопали в ладоши. Однако эротической сцене суждено было скоропостижно завершиться: через некоторое время убийца грубо скинул с себя "соблазнительницу" и, схватив свой уже проверенный в деле топор, ловким ударом заставил замереть всё ещё извивающееся в сладострастных судорогах тело. Посетители вернисажа даже ахнули, так реалистично удалось артистам провернуть эту кровавую сцену, хоть в их распоряжении и не было совсем никакой крови, даже театральной. После своего эффектного удара "убийца" выпрямился и, швырнув топором об пол, гордо ударил себя кулаком в грудь. Затем он сгрёб в охапку лежавшие на полу деньги и размашистым движением, словно сеятель на поле, начал кидать ими в несколько ошарашенную публику. Все немного заволновались, не зная, ловить летевшие в их сторону разноцветные пачки или увертываться от них. В этот момент в зале снова зажёгся яркий свет, обе "потерпевшие" вскочили на ноги и, взявшись за руки с убийцей, построились для поклонов. Публика поняла, что перфоменс завершён и зааплодировала.

— Однако, скандально всё это, — услышал Костя рядом с собой голос одного из зрителей. — Ведь гомосексуализм практически в неприкрытом виде показали.

— Где же они гомосексуализм показали? — не поняли его.

— Ну половой акт между мужчинами. Разве не видели?

— Да ведь один же из них женщину изображал, — объяснили ему, — а это уже совершенно другое дело.

— Всё равно скандально как-то, — настаивал непреклонный зритель.

— Конечно, скандально, — послышалось откуда-то сзади. — Они же то знаменитое убийство на канале Грибоедова обыгрывали...

— Ой, а вы не слышали, нашла милиция того убийцу или нет? — раздался взволнованный женский голос.

— А чёрт его знает: то ли нашли, то ли нет — непонятно. Только уже пару недель ничего про это дело больше не слышно. Ни одна газета не вспоминает.

— Да, — подтвердили из толпы, — и тот журналист, что раньше про это убийство регулярно в "Смене" писал, теперь совсем замолчал...

Между тем организаторы выставки снова завладели микрофоном и, поблагодарив группу "Экстаз" за перфоменс на злобу дня, представили ещё одного почётного гостя вернисажа, пожилого мужчину с бородкой и живыми хитрыми глазками, которые тот держал немного прищуренными, словно опасаясь, что иначе едкая ирония преждевременно выльется из них в неподдающемся контролю объёме прямо на неподготовленную аудиторию. Мужчина оказался известным искусствоведом, который, как подчеркнули устроители, "любезно согласился поддержать представленных на выставке молодых художников и провести небольшую экскурсию по галерее, прокомментировав работы каждого автора в отдельности".

— Ой, как неинтересно! — заныли девушки, дёргая Костю за рукав. — Мы непременно упадём в обморок со скуки! Пойдёмте лучше в буфет, а то мы голодные.

Косте гораздо больше хотелось послушать искусствоведа, уже приступившего к объяснению художественного значения скульптурной группы, расположенной в самом начале экспозиции, но, чувствуя ответственность за девушек, он всё-таки уступил и повёл их к буфету. Собственно говоря, это был даже и не буфет, а просто несколько столиков, установленных в нише у входа, с которых девушка в белой кружевной наколке продавала напитки, конфеты и покрытые до поры-до времени целлофановой плёнкой бутерброды.

— Мне с рыбой! — попросила Наташа.

— А мне с икрой! — потребовала Ира.

— Как тебе не стыдно! — возмутилась её подруга. — С икрой же в два раза дороже! Костя миллионер что ли?
— Успокойтесь, девочки, — примирительно обнял их Костя, становясь в очередь, — обе получите с икрой, если хотите. Деньги пока есть, а экономить я не собираюсь. Тем более, кто знает, что нас сегодня ожидает? Может, мои картины у покупателей на ура пойдут, вот и разбогатею заодно.

— О, Костя, как здорово! — девушки восхищённо захлопали в ладоши. — Мы всегда знали, что ты самый-самый!

Получив по бутерброду с икрой и по стакану пепси-колы, обе его спутницы немного умерили излияния своих восторгов, но на их лицах отражалось теперь абсолютное блаженство, выдававшее в них людей, которым и желать-то больше нечего.

— Ну теперь можно и по выставке пройтись, — сказала Ира, заканчивая свою трапезу. — Где твои работы висят?

— Сейчас увидим, — Костя взял девушек за руки и увлёк их в соседний зал.

— Посмотри, как красиво! — Наташа остановилась перед одной из выставленных там картин. — Нравится вам?

На картине, выдержанной в бледно-голубых тонах, была изображена тщательно выписанная маслом обнажённая беременная женщина. Особое значение автор придал её волосам, довольно реалистичными золотыми локонами падающим ей на плечи. Низ живота она стыдливо прикрывала кубиком Рубика.

— Это как-то... поэтично, — поддержала Ира свою подругу.

— Не знаю, — пожал плечами Костя, — этот стиль мне совсем не близок. Пойдёмте дальше.

— Да, — кивнула Ира, — но тут ведь всё в таком стиле.

Костя огляделся по сторонам и тут только до его сознания дошло, что он находится в плотном окружении полотен, выполненных уверенной кистью профессионалов и изображающих самые причудливые, радующие глаз сюжеты. Ему стало немного не по себе: как вообще кому-то пришло в голову выставлять здесь его рисунки? Как должны они смотреться на фоне этих роскошных шедевров с философской претензией? И как наивно было мечтать о том, что с этой выставки начнётся его карьера известного художника!..

— Вон твои работы, вон там, — зашептали ему девушки, указывая на следующий зал, в котором как раз остановилась экскурсия, возглавляемая известным искусствоведом.

— Где, где? — Костя вытянул шею.

— Ну сейчас уже не видно, — люди заслоняют. Пошли, что ли, послушаем, что он там о тебе говорит. Только бы не слишком по-научному было, чтобы мы хоть немножко поняли.

Костя кивнул, но в то время, когда они подходили к экскурсионной группе, его не оставляло очень нехорошее чувство, ноги слегка дрожали, а в желудке ощущалось неприятное давление. Больше всего ему хотелось развернуться и немедленно покинуть галерею, но было уже поздно: вместе со своими спутницами он приблизился вплотную к группе заинтересованных зрителей и в его уши заструился авторитетный, пронизанной мягкой иронией голос искусствоведа:

— Перед нами работы Константина Свидригайлова. Вы, наверное, помните, что то тут, то там, когда мы останавливались перед особенно любопытными работами, я говорил вам: "Запомните этого автора". На этот раз я скажу совсем по-другому: "Забудьте этого автора!" Впрочем, это не значит, что я считаю его работы нелюбопытными. Совсем наоборот: эти рисунки, пожалуй, самое любопытное, что приготовили нашему вниманию устроители выставки. Но любопытны они с несколько иной точки зрения, чем остальные, в том смысле, что заслуги автора тут вовсе никакой и нет. То есть вместо имени конкретного художника на табличке вполне могло бы значиться "NN", и это было бы как раз наиболее точно и отражало бы непосредственно суть данных художественных произведений, ибо совсем неважно, кто именно произвёл их на свет. Дело в том, что автору, по всей видимости, удалось с помощью своих рисунков открыть новый жанр: невольное концептуальное искусство. То есть Константин совершенно очевидно очень старался и добросовестно пытался нарисовать домик, солнышко или вот просто абстракцию, как он её себе представляет, но, к сожалению, кроме откровенного убожества у него ничего не получилось. С точки зрения традиционного искусствоведенья такие вот, с позволения сказать, рисунки не подпустили бы близко не только ни к одной серьёзной галерее, но даже и к выставке работ подготовительной группы детского садика. Но современный критик смотрит шире и видит в этих объектах, независимо от намерений автора, воплощённую идею забитости и экзистенциальной убогости человека, безуспешно пытающегося прыгнуть выше головы и преодолеть собственную ограниченность. Но не будем говорить ничего против автора: чувствуется, что Константин ещё очень молодой человек и у него, пожалуй, всё впереди. Быть может, он в скором времени овладеет какой-нибудь полезной специальностью: будет проектировать железные дороги, учить детей математике или составлять компьютерные программы, одним словом — найдёт своё место в жизни. Пожелаем ему удачи и перейдём к следующему экспонату.

Группа покорно передвинулась за экскурсоводом к монументальному полотну, изображающему водопад, под которым резвился мифический единорог с золотой гривой. Только Костя со своими спутницами остался стоять на месте.

— Что... что он такое сказал? — с трудом выговорила ошарашенная Наташа. — Ему не понравилось что ли?

— Может, он это... того... пошутил, — предположила Ира. — Или мы просто как-то не так поняли...

Они обе вопросительно посмотрели на Костю, но тот, казалось, уже совсем не обращал на них внимания, пребывая в неком оцепенении и устремляя взгляд в одну-единственную точку.

— Костя, — Наташа подёргала его за рукав. — Проснись!

— Подождите меня здесь, девочки, — проговорил Костя, не глядя на своих спутниц. — Я что-то себя не очень хорошо чувствую, надо выйти проветриться.

И, не дожидаясь их ответа, он побрёл вдоль залов по направлению к выходу. Собственно говоря, ему было практически всё равно, куда он идёт и что вообще случится с ним дальше. Жизнь казалась завершённой. Больше всего он хотел, чтобы в этот момент каким-нибудь чудом в Ленинграде произошло землятресение и выставочный павильон, обрушившись до основания, погрёб бы под собой его самого вместе с рисунками, а заодно и всех зрителей, которые уже успели их посмотреть.

У выхода он заметил организаторов выставки — мужчину в клетчатом пиджаке и женщину с красными волосами. Как же он теперь их ненавидел! Ведь они, наверняка, знали, на что обрекают его работы, выставляя их рядом с академическими по технике исполнения полотнами! Не исключено, что им просто захотелось пошутить... Впрочем, Костя решил в любом случае постараться не держать на них зла. Ему захотелось всем всё простить, как прощают своим обидчикам умирающие, и просто-напросто поскорее исчезнуть из этого мира.

Когда он уже собирался перешагнуть порог злополучной галереи, его вдруг кто-то окликнул. Он машинально обернулся и увидел, что к нему приближается незнакомая женщина лет тридцати, чей макияж и одежда почти безошибочно позволяли определить в ней иностранку. Однако, остановившись перед Костей, она к его удивлению заговорила на чисто русском языке:

— Вы ведь Константин Свидригайлов, правильно?

— Да, — ответил Костя, немного подумав над тем, не стоит ли теперь совсем отказаться от этого имени.

— Очень приятно, — женщина протянула ему руку. — Меня зовут Вероника Сейв, можно просто Ника.

Они обменялись рукопожатием.

— О, у вас такой скептический вид, — рассмеялась Ника. — Вы мне не доверяете?

Костя чувствовал, что с этой женщиной что-то не совсем в порядке или, наоборот, слишком в порядке в отличии от других людей, с которыми ему приходилось общаться. Иностранкой она, по всей видимости, всё же не была, ну так, может, инопланетянкой?

— Почему я должен вам не доверять? — хмуро ответил Костя вопросом на вопрос.

— Ну раз так, — подхватила Ника, — то поговорим сразу же о деле. Скажите, какие у вас планы на ближайший год?

— Никаких, — откровенно ответил Костя, — абсолютно никаких.

— Прекрасно! — воскликнула женщина. — А как вы смотрите на то, чтобы на время, скажем, покинуть свою страну?

— Вас, может быть, удивит, — сказал Костя, — но я сейчас как раз именно об этом и думал. То есть мне бы, собственно говоря, не только страну покинуть хотелось, но и весь мир. Хотя страна — это уже хорошо, это как бы первый шаг.

— Ой, подождите, я сейчас всё запишу, — Ника поспешно достала из сумочки блокнот и авторучку. — Повторите, пожалуйста, ещё раз то, что вы только что сказали. Это так загадочно прозвучало!

— А зачем вы записываете? — настороженно посмотрел на неё Костя.

— Ах, действительно, — спохватилась Ника, опуская блокнотик. — Надо бы сначала вам всё подробно объяснить. Видите ли, у нас с мужем галерея в Кейптауне, это ЮАР, Южная Африка. Вот у меня и возникла некоторое время назад идея съездить в Россию, на мою Родину, которую я не видела уже десять лет, найти там молодого и ещё пока малоизвестного, но очень многообещающего художника, взять его с собой в Кейптаун и сделать из него звезду мирового уровня. Разумеется, в таком деле умелая реклама и создание определённого имиджа играют не последнюю роль. Поэтому я и хочу записывать ваши самые интересные и загадочные высказывания для газетных статей и каталогов.

— Так вы меня что ли в качестве будущей звезды выбрали? — Костя широко раскрыл глаза от удивления.

— Да, именно вас, — подтвердила Ника.

— А вы видели мои рисунки? — с сомнением спросил Костя.

— Ну конечно видела! — даже обиделась галеристка.

— Значит, вы не могли не заметить, что рисовать я по большому счёту совсем не умею.

— Ах, кого это интересует! — отмахнулась Ника. — Технически совершенных художников очень и очень много. Этим уже никого не удивишь!

— А чем удивишь? — спросил Костя. — Экзистенциальной убогостью?

— Что? — не поняла Ника.

— Разве вы не слышали экскурсию того искусствоведа?

— Да нет, признаюсь, мне было некогда: я разговаривала с устроителями. К тому же, знаете, я сама искусствовед, и большой опыт работы в собственной галерее позволяет мне оценивать художников самостоятельно.

— Ну и как вы меня оцениваете? — поинтересовался Костя.

— Вас? — Ника хитро покосилась на него. — Вас лично я оцениваю очень и очень хорошо, на пять с плюсом, — она усмехнулась. — Впрочем, вы ведь про свои рисунки спросить хотели? Так вот, они демонстрируют неординарную игру воображения и абсолютно беспримерное по эмоциональному накалу ведение линий. Видно, что каждый штрих выходит из вашего сердца и устремляется прямиком к сердцу зрителя. Вот это и есть настоящее искусство!.. Ну так согласны вы заключить с нашей галереей договор сроком на один год? В течении этого времени мы обязуемся платить вам ежемесячно определённую сумму, которой должно вполне хватить на жизнь в Кейптауне, плюс проценты с продажи каждого нового рисунка — а они будут продаваться, в этом уж не сомневайтесь! Вот вам моя визитная карточка, подумайте до завтра и позвоните мне в гостиницу. Хорошо? Я очень на вас рассчитываю, Костя.

Она ещё раз пожала ему руку и, одарив его на прощание, своей иноземной улыбкой, удалилась вглубь зала.

Костя покрутил в руках украшенную виньетками визитку, затем сунул её в задний карман джинсов и вышел на улицу. Он вспомнил про дожидающихся в галерее девушек, но тут же отодвинул от себя эту заботу и побрёл в сторону Финского залива. Свежий ветер захлёстывал его волнами блаженства. 

"Запомни этот день, — твердил он сам себе. — Такие счастливые дни бывают всего раз или два в жизни. Запомни его!"

И всё же его мысли то и дело стремительно забегали вперёд. Костя сознавал, что его ждёт большое будущее, такое большое, что даже захватывало дух и становилось немного страшно.

Эпилог

Наша история подошла к концу, но жизнь продолжается, поэтому всё подытоживающей финальной точки не последует. Придётся даже самым бескомпромиссным и пытливым читателям, стремящимся во всём докопаться до сути вещей, ограничиться лишь неопределённым и загадочным многоточием

Впрочем, подобные мистификации вовсе не являются частью продуманного авторского плана. Что касается лично меня, то я-то как раз сама ужасно не люблю недосказанностей и открытых концовок. Но, как говорится, автор предполагает, а обстоятельства располагают. Вот так и в этом случае: начиная с определённого момента, несмотря на тщательнейшую исследовательскую работу, становится всё труднее проследить дальнейшее развитие событий. Можно было бы, конечно, что-нибудь присочинить (сейчас многие так и делают), но я привыкла работать только с проверенными фактами, и мне бы не хотелось ради эффектного финала ставить под сомнение достоверность всего романа.

Однако, предвидя крайнее любопытство читателей в отношении любой, пусть даже не полностью проверенной информации о дальнейшей судьбе полюбившихся персонажей, я всё же не хочу умалчивать те немногие, разрозненные сведенья, которые мне с большим трудом удалось раздобыть, отчасти через третьих лиц, и за чью достоверность я не могу по ряду причин нести никакой ответственности.

Итак, что же всё-таки стало с уголовным делом об убийстве двух женщин на канале Грибоедова? Сказать что-либо определённое по этому поводу абсолютно невозможно, так как вскоре после чистосердечного признания убийцы на свадьбе сестры, которое, кстати, никто из гостей так и не принял всерьёз, дело было незаметно прикрыто по звонку откуда-то сверху. Поговаривают, что тут не обошлось без вмешательства Свидригайлова. И всё же, лицо, способное своим звонком прекращать столь серьёзные уголовные дела, должно было быть, пожалуй, ещё более высокопоставленным и влиятельным, чем Аркадий Иванович, так что и тут нельзя слепо полагаться на людскую молву. Видимо, мы так никогда и не узнаем, какие именно силы в действительности стоят за этим решением.

Как бы там ни было, строителя из Кёльна, несправедливо задержанного по подозрению в убийстве Алёны Ивановны с сестрой, вскоре отпустили на все четыре стороны. Неудивительно, что Ларс, не дожидаясь истечения срока контракта по капремонту "Европейской", укатил в свой родной город, чтобы поскорее забыть все потрясения пары роковых месяцев, проведённых им в России. Я собственными ушами слышала, как он в одной из кёльнских пивных за располагающим к откровениям пенящимся стаканом рассказывал во всех подробностях историю своих злоключений в городе на Неве и описывал как чудо тот факт, что ему в конце концов удалось вырваться оттуда целым и невредимым.

Но вернёмся в этот самый город и проследим за судьбой оставшихся там героев. Полагаю, читателей больше всего волнует состояние здоровья Петра Петровича Лужина, угодившего в больницу прямо в день своей свадьбы, а наутро ещё и жестоко брошенного молодой женой без всяких объяснений и извинений. Что ж, у меня для вас хорошие новости: Пётр Петрович довольно быстро оправился от инфаркта, а, вернувшись домой, вполне философски смирился с потерей жены и, не пререкаясь, тут же подписал поданное Дуней заявление о разводе. По истечении срока больничного, Лужин снова вернулся в университет на своё рабочее место. Правда, студенты и преподаватели начали замечать в нём с тех пор некоторую нехарактерную для него прежде рассеянность. Бывало, даже на экзаменах он вдруг перестаёт слушать отвечающего и смотрит прямо перед собой пустым, отрешённым взглядом, чего раньше со строгим профессором никогда не случалось. Зато иногда посреди обычной, монотонной лекции, Лужин вдруг неожиданно поднимал на аудиторию горящие вдохновением глаза и с таким упоением начинал рассказывать про первых комсомольцев, что слушатели невольно спрашивали себя, не попали ли они ненароком в агитационный театр времён гражданской войны... Говорят, его через некоторое время понизили в должности, но подобным слухам не очень-то можно доверять: в ЛГУ преподавали и более странные профессора, и никто их не понижал и не смещал. Так что вероятнее всего, он потом просто самым естественным способом удалился на пенсию, если его, конечно, до тех пор не поймали в туалете за постыдным, недостойным педагога занятием и не предложили уйти по собственному желанию.

Ничуть не меньше дальнейшего жизненного пути многострадального профессора должна волновать отзывчивого читателя и судьба Катерины Ивановны Мармеладовой, которую мы покинули в более-менее плачевном состоянии на кожаном диване в кабинете у администратора Кировского театра. Надо сказать, что и тут всё сложилось вполне благополучно: Свидригайлов выполнил своё обещание позаботиться во всех отношениях о несчастной вдове. По статье за хулиганство в общественном месте её привлекать не стали, зато снова привлекли к работе на заводе "Галина". Обязанности у Катерины Ивановны были там теперь самые лёгкие: она убирала исключительно директорский кабинет — пылесосила ковёр, вытирала пыль со стола, наливала воду в графин, одним словом — наслаждалась привилегированным положением любимой уборщицы. Зарплату бывшей артистке кордебалета при этом назначили очень хорошую, да ещё прибавили к ней пенсию за погибшего Семёна Мармеладова, которого Свидригайлов, не долго думая, оформил как ветерана труда. Разумеется, дальнейшие льготы, говорившие об особом расположении начальства, не заставили себя долго ждать: Катерина переехала с детьми в отдельную двухкомнатную квартиру, младших детей устроили в ведомственный детский садик, а старшего мальчика определили в английскую школу.

Собственно говоря, никто не знает, как у Свидригайлова вообще хватило времени и сил заниматься всеми этими мелочами, ведь в его собственной жизни происходило на тот момент огромное количество сколь приятных, столь и хлопотных перемен. Как уже абсолютно точно известно, он бесстрашно подал на развод с Марфой Петровной, чтобы соединить себя законными узами с бывшей учительницей французского своего сына. Вопреки ожиданиям, бракоразводный процесс не сыграл никакой отрицательной роли для карьеры Аркадия Ивановича: времена были уже не те, и на такие вещи смотрели значительно более либерально. Предсказывали даже, что на предстоящих выборах, на которых Свидригайлов собирался баллотироваться, молодая красивая жена безусловно прибавит ему популярности и привлечёт на его сторону дополнительные симпатии избирателей. Впрочем, сначала нужно было дождаться окончания развода и разделить семейное имущество, что благодаря несговорчивости Марфы Петровны оказалось делом совсем не лёгким. Не имея ни малейшего желания погрязнуть во всех этих неприятных формальностях и тем самым позволить омрачить своё юное счастье, Свидригайлов со свойственной ему решимостью при первой же возможности взял продолжительный отпуск и отправился с Дуней в круиз по Средиземному морю. Ходят слухи, что после этого-то путешествия делить имущество и вообще разводиться с Марфой Петровной ему больше не понадобилось, так как их с Дуней пути разошлись как-то сами собой, но это — повторяю — всего лишь слухи. Есть основания полагать, что размолвка товарища Свидригайлова с Авдотьей Раскольниковой произошла несколько позже и по какому-то совсем другому поводу. Так или иначе, через некоторое время он действительно благополучно вернулся в лоно законной семьи.

Марфа Петровна приняла мужа обратно с распростёртыми объятьями и ни словом не напомнила ему больше о его приключении с Дунечкой, прекрасно осознавая, что своим коварным планом мести сама же ненароком и подтолкнула Аркадия Ивановича в её объятия. Кроме того, после отъезда сына в Южную Африку, она чувствовала себя бесконечно одинокой и была безумно счастлива возможности вновь полностью отдаться заботам о муже. Впрочем, Костя не забывал Марфу Петровну и писал ей довольно часто. Его письма были сначала по-детски восторженными и содержали увлекательные и остроумные зарисовки из местной жизни, потом они стали сдержанней, спокойней и сообщали в основном о выставках и телевизионных интервью, к которым Костя, довольно быстро привыкнув к своему новому статусу звезды южно-африканского андеграунда, относился теперь как к делу самому обыкновенному. Через полгода Костя с галеристкой Никой прилетел ненадолго в Европу, чтобы представить в Париже свои новые работы. Разумеется, он не упустил случая на обратном пути сделать небольшой круг и посетить родной город, чем безмерно обрадовал родителей, несколько озадаченных, правда, тем обстоятельством, что Костя не пожелал остановиться у них в квартире, а жил в гостинице в одном номере с Никой, которая при этом довольно часто упоминала в разговорах своего мужа и охотно рассказывала про то, сколько средств он вкладывает в развитие её галереи.

По поводу того Костиного визита в Ленинград сохранился, кстати, один анекдот, который я, разумеется, не имею права утаить от своих читателей. Говорят, что когда Костя как-то раз бодро шагал по одному из подземных переходов на Невском проспекте, его внимание обратил на себя весьма жалкий тип, сидевший на полу у стеночки, поставив перед собой коробочку для пожертвований, в которой уже лежало несколько серебряных монет. Костя замедлил шаг и, повнимательнее приглядевшись к показавшемуся ему на первый взгляд знакомым нищему, окончательно убедился в том, что перед ним не кто иной как Володя. Однако Володя, видимо, не захотел признавать своего бывшего любовника и так и продолжал сидеть, склонив вниз скрытую под длинными немытыми прядями голову и не реагируя на Костины приветствия и вопросы.

Предполагаю, что читатель уже и так довольно сильно огорчён вышеописанной картиной, демонстрирующей, как безжалостно обошлась судьба со столь почитаемым некогда поэтом. К сожалению, это огорчение будет не последним, ибо ещё один наш герой скатился, к сожалению, вниз по социальной лестнице, не сумев вовремя схватиться за перила. Речь идёт о Дмитрие Разумихине, который, довольно успешно закончив философский факультет Ленинградского университета, внезапно понял, что в условиях рыночной экономики его диплом абсолютно никому не нужен и для того, чтобы хоть как-то выжить в этом мире, придётся начинать всё сначала. Помыкавшись туда-сюда и сообразив, что без связей все более-менее престижные двери для него закрыты, Разумихин наконец сдался и позволил безжалостной жизни пинать его так, как она захочет. Очевидцы сообщают, что регулярно видели его потом за прилавком рыбного отдела гастронома на Автовской улице. Впрочем, можно считать, что ему ещё повезло: из магазина тогда как раз всё исчезло, и работы было совсем мало, так что Разумихин имел возможность бОльшую часть времени просто сидеть на деревянной табуреточке в белом пропитанном жиром халатике и, нагнувшись над пахнущим рыбой разделочным столом, читать томик Шопенгауэра.

Вижу, что уже достаточно расстроила читателя, и спешу теперь побыстрее порадовать его, рассказав о том, как сложилась судьба другого студента, заблаговременно подготовившего почву для своей головокружительной карьеры. Разумеется, я имею в виду МК, который сразу после окончания университета был принят на работу известной городской газетой и с тех пор продвигался в профессиональном смысле только вперёд, становясь всё более и более влиятельным и известным журналистом. Вскоре он получил отдельную еженедельную передачу на телевиденье, и представители всех значительных политических группировок отчаянно боролись за его расположение, так как способность МК влиять на общественное мнение считалась неоспоримой и по-своему уникальной.

На этой приятной, оптимистической ноте можно было бы и закончить наше повествование, если бы не необходимость рассказать напоследок о самых главных героях — Родионе Раскольникове и Сонечке Мармеладовой. Надо заметить, что тут автор навёл особенно тщательные справки, предполагая особый интерес читателя к этим персонажам. И вот, что ему удалось выяснить: несмотря на то, что дело об убийстве на канале Грибоедова было своевременно прикрыто, Дунечка не без основания полагала, что её брату теперь необходимо как-нибудь поскорее исчезнуть с глаз пытливой общественности, ибо слухи уже начинали ходить самые разные, да и Родион своим несколько странным поведением провоцировал справедливые подозрения. Потому в содружестве со Свидригайловым решено было дать ему возможность поскорее покинуть город, с которым его связывало столь чудовищное переживание, а заодно для надёжности и всю страну. Легче всего оказалось сделать для Родиона документы, в которых его мать значилась чистокровной еврейкой, что давало ему право немедленно отбыть на репатриацию в Израиль. Раскольников поначалу категорически отказался. Однако увидев, какое влияние имеет на её брата его новая подружка, умная Дуня попыталась подействовать на него через Сонечку. В конце концов им удалось кое-как уговорить Родиона на этот шаг при условии, что Сонечка будет сопровождать его в Святую Землю. Организовать совместный отъезд было не так уж легко, но Свидригайлов, благодаря своим связям, справился и с этим: Соня получила паспорт, в котором её возраст повышался на два лишних года, а также фальшивую справку от гинеколога, подтверждающую её несуществующую беременность от Родиона. Ввиду последнего обстоятельства ставшую по документам шестнадцатилетней Сонечку, не задавая лишних вопросов, немедленно расписали с Раскольниковым, после чего молодожёны первым же самолётом отбыли в Тель-Авив...

Июньское солнце немилосердно вонзало в землю свои раскалённые лучи. Родион лежал на спине в борозде между двумя грядками, полностью скрытый от посторонних глаз высокой стеной сорняков. Прищурившись, глядел он в небо, голубое-голубое, без единого облачка.

— Небо становится ближе с каждым днём, — напевал где-то рядом нежный девичий голосок.

Откинув с лица белокурые кудряшки, Сонечка выпрямилась во весь рост и, прекратив петь, окинула взором уходящее за горизонт поле кибуца, по которому передвигались в разных направлениях израильские колхозники. Их головы были прикрыты разноцветными кипами, напоминающими издали панамки.

— Как всё-таки чудесно в этой стране! — восхитилась Сонечка, снова принимаясь за прополку. — Мне кажется, я должна была здесь родиться: природа, религия, нравы — всё абсолютно по моему вкусу...

— Скажи, Соня, есть ли мире что-то, что было бы тебе не по вкусу? — процедил сквозь зубы Раскольников.

— Конечно, есть! — лукаво подмигнула ему Соня. — Вот такие вот тунеядцы, которые лежат часами без дела, — она рассмеялась. — Давай, Родя, и вправду поднимайся, — Сонечка потянула его за руку наверх.

— Отстань, — Раскольников почти грубо оттолкнул свою юную жену. — Вечно ты привяжешься!

— Не понимаю, — вздохнула Соня, снова старательно принимаясь за прополку. — Как можно всё время быть таким хмурым? Я думаю, нам очень повезло, что мы попали в этот кибуц: теперь тебе не надо думать о том, как бы найти работу, ну и мне тоже больше нравится работать на свежем воздухе, чем мыть посуду в ресторанах. Здесь отличная атмосфера, прекрасные люди! И самое главное — мы с тобой вместе! Чего ещё можно пожелать?..

— Можно и ещё кое-чего пожелать, — мрачно проговорил Родион. — Впрочем, теперь уже поздно. А то бы я пожелал, чтоб самолёт, на котором мы год назад сюда прилетели, разбился где-нибудь на полдороге...

В этот момент из здания клуба, находившегося на краю поля, резко грянули бодрые аккорды "Хава Нагилы".

— Что это? — Раскольников вздрогнул и, приподнявшись на локте, тревожно посмотрел по сторонам, будто до его ушей донеслась пулемётная очередь.

— Ну что ты испугался? — рассмеялась Соня. — Это просто наш ансамбль репетирует, чтобы вечером в клубе выступать. У нас ведь сегодня праздник! Вот повеселимся!
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